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    От автора

    Я рос на Енисее в небольших таежных селах, позже – в Кузбассе, на железнодорожной станции Тайга. Запах каменноугольной крошки, шлака, гудки пароходов и паровозов, звезды в зимнем небе, огни маневровых фонарей – все казалось мне вечным и неизменным. В голову не приходило, что это сюда, именно сюда, в нашу Сибирь, в край наш, еще недавно стремился Ермак Тимофеевич, где-то ставил острожки атаман Копылов, спускался из Жиганска на деревянных кочах казак Илья Перфирьев, а другой казак Мишка Стадухин изумленно сообщал с далекой реки Погычи о прежде неведомом народе – чюхчах.

    Северные сияния – юкагиры зажигают огни в небе.

    Все свое. Все неизменное. И только по мере взросления проявлялось, все-таки проявлялось в сознании, как на некоей обрабатываемой химикатами фотобумаге, понимание чрезвычайной давности, казалось бы, знакомой истории.

    А тут что было? А тут кто жил?

    И остались бы, наверное, эти мои вопросы никому не заданными, и не получил бы я на них никаких ответов, если бы не библиотеки – чудесные, потерянные в глухих селах и городках маленькие библиотеки, очень вовремя предложившие мне и «скаски» Владимира Атласова, и чудесные «описания земли Камчатки» Степана Крашенинникова, и поразительные заметки из заветных «сундуков» академика Миллера. Уже не туманом незнания затягивало вечно идущее, как снег-дождь, время, не снежная пелена закрывала пространства неведомых земель, по которым кочевали дикие олешки, на которых ставили свои урасы шоромбойцы, олюбенцы, юкагиры, долгане, ламуты.

    Кто мы?

    Откуда?

    Куда идем?

    И случилось то, что не могло не случиться!

    «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, – вскочили в темные сени за облаком пара и дыма из прокисшей избы…» Там, в сенях, пробивался в узкое окошечко лунный свет, обледенелая ручка ковшика торчала из кадки; так Алексей Николаевич Толстой писал об уже исчезнувшем прошлом, и под его пером все оживало. И даже «дикие» (на сторонний взгляд) юкагиры, ламуты, чюхчи, долгане не только на волшебные сказки оказывались мастерами; они просто жили тут, охотились, жгли костры, брали пушнину, а в их сторону уже шли и шли русские промышленники.

    Как не похож мир на наши о нем представления!

    Радость, изумление, дым в небо, женские возгласы, шум океанского наката – чудесно обессмысливавшиеся от удивления глаза дьяков, летописные листы мировых событий. Как написать об этом?

    Да вот же под рукой Лажечников!

    Вот близкий нам, знакомый девятнадцатый век.

    «Государыня села в первую карету с придворной дамой постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьяновый сапожок, и за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим роброном».

    Гомеопатическая ножка! – как тут не дрогнуть сердцу?

    И я услышал! Увидел явственно.

    Тундра, олешки, снежная замять, стрела в снегу.

    Углы одной эпохи неуклонно вдвигались в углы другой, свет прошедшего мешался со светом приближающегося будущего. Время и пространство едины. Да, мы живем в разных эпохах – и вы, читатель, и вы, древняя старушка из соседнего дома, и вы, девчонки в косичках, и ты, слесарь из вагонного депо, и космонавт, упорно накручивающий свои орбиты над планетой, и охотник с Таймыра, – мир един.

    Вот вам и гомеопатическая ножка.

    Отсюда и размышления.

    Отсюда и книги.

    Новосибирск, 2025

  

  
    Глава I Секретный дьяк

    1Осенью 1700 года (получается, к началу рассказа лет за двадцать) в северной плоской тундре (в сендухе, по-местному), верстах в ста от Якутского острога, среди занудливых комаров и жалко мекающих олешков, в день, когда Ваньке Крестинину стукнуло семь лет, некий парнишка, сын убивцы и сам давно убивца, хотя по виду и не превзошел десяти-одиннадцати лет, в драке отрубил Ваньке указательный палец на левой руке. Боль невеликая, но рука стала походить на недоделанную вилку.

    В той же сендухе, ровной и плоской, как стол, под томительное шуршание осенних бесконечных дождей, старик-шептун, заговаривая Ваньке отрубленный палец, необычно и странно предсказал: жить, Иван, будешь долго, обратишь на себя внимание царствующей особы, полюбишь дикующую, дойдешь до края земли, но жизнь, добавил, проживешь чужую.

    Шел дождь, отрубленный палец пронзительно дергало, но старик-шептун потихоньку снял боль.

    А пророчество…

    Ну разве не сказано: «Отчасти знаем, отчасти пророчествуем»?

    Много чего нашептал в ту ночь старик, напугал не одного Ваньку, а все не в толк. Прошло немного времени, и Ванькиного отца, опытного стрельца Матвеева, тоже, кстати, Ивана, зарезали в тундре злые шоромбойские мужики. Как не зарезать, когда одно небо вокруг? Сидишь, дикуешь.

    Добрые люди подобрали одинокого мальчишку и отправили с ясачным обозом в Москву, где волею родной тетки Елизаветы Петровны Саплиной, урожденной Матвеевой, и ее супруга славного маиора (тогда еще капитана) Якова Афанасьевича Саплина Иван Матвеев-младший (записанный на всякий случай Крестининым – по матери, что понятно: стрельцы при государе Петре, Усатом, вышли из почета) начал изучать по Псалтирю грамоту и в короткий срок проявил такие таланты, что в пятнадцать лет взяли Ивана в Сибирский приказ – изучать иностранные языки и переписывать служебные скаски. В тринадцатом, когда маиор (тогда еще капитан) Саплин и его супруга, как многие другие государственные люди, по указанию государя, Усатого, переселены были в новую столицу, Иван Крестинин тоже перешел в канцелярию думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева, опять же родного дяди, ревниво и внимательно следившего за жизнью любимой, замужней, но как бы одинокой сестры, поскольку муж ее, Яков Афанасьевич, тогда еще капитан, беспрерывно воевал шведов, почти не показываясь в столице.

    Сибирь потихонечку забывалась. Вспоминал Иван про нее, когда начинал ныть на погоду отрубленный палец. Но все равно время шло, забывалась боль, забывались пророчества старика-шептуна. Кто нынче берет такое в голову? Упорным трудом дошел Иван Крестинин до старшего дьяка, но в канцелярии оставался незаметным, держался от других дьяков и подьячих в стороне, потому как часто учинял секретные чертежики для думного дьяка Матвеева (по заказу зельных чинов) и никогда не получал от него разрешения на встречи с другими понимающими в этом деле людьми. По приказу Матвеева правил Иван старые и новые маппы, в основном тоже секретные, а еще много переводил со шведского и немецкого, показав истинную склонность к разным языкам.

    Но к маппам, то есть картам, как их тогда называли, особенно был склонен.

    Любая чистая незаписанная плоскость, любой не покрытый изображениями лист бумаги поражали воображение Ивана своей тайной. Ведь правда, как многое можно изобразить на таких плоскостях! Например, океан, а в нем ужасного левиафана, и те пути, по которым плавает ужасный левиафан от одного острова к другому, и, наконец, сами эти еще никому не известные острова. Или большую сушу, а на ней всякие извивы рек, и всякие возвышенности, и наоборот, всякие ужасные провалы, в которых после дождей может собираться вода, образуя озера, а то и моря, в которых вода со временем становится соленой. Даже лужи после дождя казались Ивану всего лишь уменьшенными морями, а пространство любого пустыря казалось копией какой-то маппы. На все смотрел по-особенному, дивился сам себе. Появляясь в канцелярии, неторопливо хромал между широкими столами (два года подряд дважды в одном и том же месте ломал правую ногу), обдумывал новые чертежи, переносил из казачьих отписок, присланных из Сибири, необычные очертания на бумагу, потом долго всматривался, пугаясь – вот совсем новый край! В том краю, говорят, великая стужа, там тьма, мгла, льды. Там корабль не пройдет, птица не пролетит, там воздух тверд от мороза. Непонятно, как вообще возвращаются из таких краев казаки?

    Смутно помнил: а ведь есть в Сибири места, где зимой совсем не бывает солнца.

    Полузабытое всплывало…

    Многое в жизни обмануло Ивана, но больше всего обижался он на глупого старика-шептуна. Ну, во всем соврал бесстыжий старик-шептун. Может, Санкт-Петербурх и есть конец света, только уж никак не отыщешь на его прешпектах настоящую дикующую, да и внимание царствующей особы тоже не сильно на себя обратишь.

    Да может, и не надо.

    Короче, жизнь секретного дьяка Крестинина тянулась скучно, как старая мочала. Не сложилась она так, как предсказывал старик-шептун. Иногда Ивану казалось, что скучная его жизнь всегда так и будет тянуться.

    Всегда!

    Ох, всегда!

    От таких горьких мыслей время от времени секретный дьяк Иван Крестинин впадал в мрачные запои.

    Но, конечно, по-умному.

    Не просто так, как прыгают в прорубь.

    Наученный суровой судьбой, он всегда помнил о превратностях.

    Впрочем, и не сильно-то забудешь о превратностях: на каменных столбах и на деревянных кольях посреди Санкт-Петербурха в любой день можно было видеть разлагающиеся трупы казненных царем Петром людишек. Князя Гагарина, казнокрада, к примеру, перевешивали три раза – для науки. Истлелое лицо закрыли платом, а распухшее тело, заполонившее весь камзол, для верности перетянули цепями.

    И так не с одним Гагариным.

    Когда-то была у каждого повешенного собственная жизнь, каждому в свое время мамка агукала, и каждому, может быть, старики-шептуны предсказывали удачу. А чем кончилось? Виселицей.

    Ох, Санкт-Петербурх…

    Город низкий, город плоский, город сырой, всегда недостроенный, на неуютных деревянных набережных пахнет смолой, пенькой, гнилью. Выйдешь рано утром, не хочешь, а вздрогнешь. Бледная Луна выкатилась, высветила каменный столб на неустроенной площади, а на столбу прикован цепью заплесневелый вор, таинственно и бесшумно машет крыльями на низком берегу деревянная мельница, побрехивают собаки, стучат колотушки солдат, обходящих улицы. По плоской Неве, по бледному рассвету, неспешно идут плоские плоты, с плотов тянет дымом, и небо над Невой тоже плоское и сырое.

    Правда, в детстве Иван видел пространства не менее плоские.

    В сендухе, например, в тундре, всегда дивился, всматриваясь в болотное марево: да неужто впрямь земля может быть такой плоской? Даже стаи гусей, медлительно тянувшиеся над тундрой, казались Ивану плоскими.

    А сама жизнь? Разве не плоская?

    Отец Крестинина Иван Петрович Матвеев, так несчастно убитый в тундре злыми шоромбойскими мужиками, был из богатых стрельцов, из тех, кто в восемьдесят третьем году с придыханием клялся в верности царевне Софье. Жил богато, многим интересовался, сам за руку выводил семью на высокое крыльцо, когда незадолго до стрелецкого бунта взошла над Москвой на северо-западе странная звезда. Вот смотрите, говорил, указывая пальцем на странную звезду, вроде как все звезды, однако гораздо светлее их, и хвост уперт прямо в Московское государство. Если б стояла та звезда головой в Московское государство, говорил, тогда б все вокруг было тихой благостью и покоем, но видите, уставилась в Московское государство хвостом, значит всякое нам грозит – и темное настроение, и брань кровавая, и даже война.

    Так и учинилось.

    В один страшный день шумно побежали по низким палатам Кремля пьяные стрельцы, стали вязать узлы, жадно шарить в сундуках, ворошить чужие лари, а заодно рубить бердышами людей. Упившись до полного бесчестия, стольника Нарышкина закололи копьями на площади перед приказами, как свинью. Потом, беснуясь, зарубили бердышами у Мастерской палаты стольника Салтыкова. Потом подвели под топор по-бабьи кричащего от страха думного дьяка Лариона Иванова. И так многих, многих. Боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, человек известный, встретил стрельцов гневным криком – куда, мол? очнитесь, смерды! поднимаете руку на кого? – но, не слушая смелого боярина, стрельцы сразу проломились в винный погреб. Сильно гуляли. Потом, погуляв, вспомнили, конечно, и о боярине, предусмотрительно запертом в клети. Вывели смелого Юрия Алексеевича на крыльцо и без всякого уважения порубили бердышами на дробные части.

    Стрелец Иван Петрович Матвеев, хоть и клялся с придыханием в вечной верности суровой царице Софье, сам рук в бунте не окровавил. Господь не допустил. Волею Его болел в те дни Иван Петрович, лежал в огневице. Стрельцам, вбежавшим в избу, прошептал: «Уймитесь! Торчать вашим головам на кольях, добунтуетесь!» Стрельцы, посмеявшись, больного Матвеева не тронули, не заставили бегать с ними по площадям, – может, поэтому позже Матвеев не был казнен вместе со всеми. Ему даже ноздри не рвали, все обошлось отнятием деревенек и московского дома. Все же на всякий случай (молодой государь не доверял ни одному стрельцу) в том же году Иван Петрович Матвеев был выслан в Сибирь – якобы для взыскания и охраны ясачных казенных сборов. Впрочем, уезжал Матвеев по-хорошему – в стрелецком кафтане зеленого цвета, обшитом галунами, с красивой перевязью, на ногах весело желтели сапоги, и шапка на голове была еще бархатная с меховою опушкою. Вот только глаза…

    Глаза Ивана Петровича Матвеева смотрели на мир с печалью. Видно, предчувствовал нехорошее бывший стрелец.

    Нехорошее сразу и началось.

    На старой Бабиновской дороге, впуская в свет маленького Ивана, в крике и в стонах изошла жена Матвеева, урожденная Крестинина, из давнего тихого русского рода, сидевшего ранее на Клязьме. Младенца, ставшего невольным убивцем матери, нарекли Иваном, довезли до Якутска – выжил, подлец, не помер. И в Сибири не помер. Навсегда запомнил плоскую сендуху, жалобно мекающих олешков, рычащего сына убивцы, бросающегося на него с ножом, потом старика-шептуна, и, само собой, небо над головой – бледное, бледное…

    Эта бледность как бы навсегда вошла в жизнь Ивана.

    Много позже, попав в Санкт-Петербурх, сразу узнал знакомую бледность над царским Парадизом: облачки плывут снулые, и отсвет на них бледный, выморочный. В одном тонком сне было Ивану видение: облак тихий, мутный, а на облаке что-то томительное, тоже мутное, и куда взгляд не кинешь, даже как бы сатанинское. Не положено так, никем и ничем не подсказано, а душой угадывается – сатанинское! Вот есть, есть что-то сатанинское в каменном плоском городе, а невозможно глаз отвести!

    Сам не знал, что о таком думать.

    Всю жизнь рос в боязни и в любопытстве.

    В той же Сибири, например, до бледности боялся дикующих, боялся долгих рассказов отца о страшном молодом царе, у которого на плечах нерусский мундир, а на рукавах обшлага такие алые, будто их обмакнули в стрелецкую кровь; сильно боялся пурги и клейменных воров, высланных на правеж в Сибирь, как бы для уменьшения ее очарования.

    Но при всех этих страхах всегда мучило Ивана великое любопытство.

    Куда, например, уходят зимой все дикующие? Или что, например, лежит вдали вон за той тундряной речкой, за которую никто еще не ходил? Или какие, например, звери живут за горизонтом? И можно ли, собственно, пройти еще дальше – за горизонт? Однажды даже спросил отца, следя за улетающими на север птицами:

    – А там, за сендухой, что?

    Отец хмуро усмехнулся:

    – Край земли.

    Даже в сердце кольнуло. Да неужто действительно тот самый что ни на есть край? Да неужто там навсегда кончается плоская сендуха? И тут же вопрос невольный: а если кончается? Если, правда, нет ничего дальше той сендухи… Что, что там?.. Может, окиян?.. А в окияне те рыбы, на которых стоит мир?..

    Так неизвестным и осталось.

    А в Санкт-Петербурхе и в окно смотреть не надо.

    В Санкт-Петербурхе всегда темно, неслыханно мрачно. Всю ночь шуршит и шуршит дождь. И днем шуршит, и ночью. По крайней мере, над Мокрушиной слободой, что на Петербургской стороне, где устроился небольшой домик соломенной вдовы Саплиной, небо всегда плоское, темное, и дождь шуршит почти всегда.

    Вот и остается спать.

    Или пить.

    Иван и сейчас спал бы сладко, да не получилось: во сне затомило, заболело сердце, а потом учинился во дворе шум.

    Этот шум и разбудил Ивана.

    Сразу загудела, заныла, отзываясь на томление сердца и на непонятный шум во дворе, похмельная голова. Сразу захотелось тяжелую повинную голову спрятать поглубже в пуховики, забыться, может даже умереть, потому что для чего подниматься, для чего раскрывать глаза, если жизнь полна одних мрачностей, загадочностей, неизвестностей и ужасных провалов в памяти, а добрая соломенная вдова Саплина, вместо того чтобы ласково кликнуть своего болезненного племянника к столу да установить на столе пузатый графинчик с померанцевой или можжевеловой наливкой, сама, кажется, принимает участие в раннем шуме?..

    И правда, голос соломенной вдовы Саплиной, высокий красивый голос, полный некоторых укоров, мешался во дворе с другими высокими голосами, среди которых выделялся еще один – уже совсем высокий, только без укоров, и совсем некрасивый. Будто какая приблудная собака тоскливо взлаивала или взвывала, попав в капкан, одинокая волчица.

    Отменно похоже.

    Упаси Господь слышать с утра такое!

    Но взвывала не волчица, попавшая в капкан, тоскливо взлаивала на дворе не собака – кричала некрасивым и болезненным голосом бездомная неистовая кликуша по прозванию тютя Нютя, так ее звали и на Петергофской дороге, и на Выборгской стороне, и за Малой Невкой. В церквах и во дворах тетя Нютя непрестанно кликала нелепым голосом, не боясь ничего. Бабу колотило, ее дергала нечистая сила, ломали судороги. Она вся вздрагивала, теряя платок. Тряся безобразными космами, пугала заморенных мужиков в дерюге, согнанных на работу в Санкт-Петербурх из разных деревень России, пугала старых девок с моськами, от которых пахло белилами и румянами. Вот будут церкви Божии как простые храмы! – непристойно кликала несчастная. И сам Стоглавый собор будет как простой храм! Вот будет разврат кругом! И к святым писаниям будет всякая небрежность! Вот будут вражьи песни кругом, бесстыдные речи, забавы, смех, и хлопание в ладони, и ужимки-прыжки, и всякая музыка – ангелы отойдут от людей!

    Люди испуганно переглядывались, а кликуша не утихала.

    Темный глад, темный мрак, и блуд, и бесовские клятвы, и басни всякие, и леность для всех, и безчинныя браки! – все проклинала, выводя на свет Божий, неистовая кликуша. Ничего и никого не жалела. Даже себя. Каждодневно удручала себя подвигами. Но спросишь: боишься ль сама, тетя Нютя? – она тут же менялась в лице и еще сильней начинала вскрикивать. Боюсь, боюсь! – вскрикивала. Ой, боюсь мук вечных, геенны огненной, скрежета зубовного, червя неусыпаемого!

    Оказывается, многого боялась.

    А боясь, вскрикивая, так себя разжигала, что остановить ее не могли даже солдаты, если вдруг появлялись. Ну, волокли тетю Нютю в участок, там били. Что толку? Все от бесов.

    Все от бесов, тоскливо повторил про себя Крестинин. Увидишь или услышишь что-то такое, от чего сердце смутится, – от бесов. И захочешь узнать что-то такое, до чего тебе, в общем, нет и не может быть никакого дела, – это тоже от бесов, пленение тебя ими.

    Как всегда, по утрам после ужасного ночного загула странное что-то и тяжелое томило душу Ивана. Будто злодеяние какое совершил.

    А может, и совершил…

    Свят, свят, свят! – даже думать о таком не хотелось.

    Держась двумя руками за гудящую голову, Иван не без труда перевел неправильную мысль на более привычное, подумал с некоторой робостью: а может, сегодня?..

    Не стал думать о плохом.

    Запретил себе думать о плохом.

    Просто подумал: а может, сегодня?..

    Каждый день в течение многих лет засыпал Иван в постели с такой мыслью: вот прошел еще один день, не принес ему никакого счастья, даже унес частичку здоровья, но завтра-то, завтра! Ну никак ведь не может быть такого, чтобы завтра не случилось бы в жизни чего-то особенного!

    Честно говоря, он не знал, чего ждать от жизни.

    Ну, может, царствующая особа действительно обратит на тебя внимание? Ну обратит… А зачем?.. Или, может, дикующая появится в Санкт-Петербурхе, привезут дикующую в кунсткамеру?.. Опять же, зачем?..

    И так далее.

    Не знал.

    Попытался с усилием вспомнить, как добрался вчера до домика соломенной вдовы, как попал на свою пуховую перину, и не смог. Попытался вспомнить, где провел вчерашний вечер, и не совершил ли, правда, чего ужасного, и не смог: память зияла черными провалами. Последние остатки памяти затмевал, разносил по ветру волчий взвыв тети Нюти.

    Встать бы надо…

    Откашлявшись, отфыркавшись, глотнув холодной брусничной воды, прочистив горло и нос, сунув на минуту лохматую голову в таз с холодной водой, Иван наконец оделся, и несильно толкнул рукой забухшую раму окна.

    Легче не стало, только заныл на левой руке отрубленный палец.

    А заныл палец – вспомнился парнишка в урасе. Там, под Якутском… Злобно кидался на него, на Ивана… Понятно, убить хотел, стоял за своего отца… Кровь к крови… А подумав так, вообще заскучал. Вот почему, например, так плохо на сердце? Может, сам кидался вчера на кого с ножом? Может, у меня у самого кровь на душе?

    Свят, свят, свят!

    Иван испуганно коснулся потемневшего серебряного крестика на груди. Указанный крестик он отнял в сендухе у дикого парнишки в драке, силой сорвал крестик с парнишки. Тот, значит, отрубил ему палец, а он сорвал с парнишки серебряный крестик.

    Дохнуло от воспоминаний пугающим, леденящим.

    Плоская темная сендуха, одинокая якутская ураса, крытая коричневыми ровдужными шкурами, легкий, разносящийся по всей сендухе запах дыма, низкое светлое северное небо, меканье глупых олешков, ничего не понимающих в человеческой жизни, наконец, кровь на руке…

    Вот, вот, кровь на руке!

    При одном воспоминании о крови нехорошо сжалось сердце. Вот почему он, Иван, ничего не помнит про вчерашнее? Про всякое старое далекое помнит, а про вчерашнее близкое совсем забыл. Уже столько лет прошло со времени той драки в сендухе, а драку помнит. А вчерашнее – хоть убей.

    Действительно, ясно, до каждой детали, помнил Иван, как когда-то серебряный крестик, сорванный с парнишки, с сына убивцы, лежал в его окровавленной руке. Помнил и то, как отец, пнув повязанного и брошенного на пол убивцу, перекрестился и кивнул хмуро:

    «Вишь, сам взял… – И добавил странно: – Коль сам взял, значит твое. Значит. Господь так хочет. Может, знак это… – И добавил: – Этим… – хмуро кивнул на повязанных казаками убивцу и его сына, – …этим, так думаю, ничего больше не понадобится».

    «Казнят?» – потрясенно спросил Иван.

    «Беспременно, – кивнул отец. – Вот этот, – кивнул на убивцу, – зарезал собственную жену. Разве не большой грех! Не только большой… Смертный!.. И парнишка у него растет вором».

    И еще раз хмуро глянул на преступника и на его дикого сына: вот совсем глупые, хотели найти спасение в сендухе! А какое в ней спасение? Сендуха, она тоже не без людей. Сендуха, она тоже творенье Божье.

    2Дивны дела твои, Господи!

    Опрятный домик соломенной вдовы Саплиной стоял в одну линию с другими, тоже опрятными; ставни резные, крашеные, от дороги двор и садик с беседкой отделены высокой деревянной решеткой, – если идут по размытой улице странные люди, непременно заглянут к вдове. Как стали у соломенной вдовы Саплиной старые иконы по углам почикивать да пощелкивать, так особенно сблизилась вдова со странными. Каких-то особенных неотвратимых знамений вроде не было – ни звезды в небе с метлой, с хвостом, с сиянием, ни семи радуг, ни мертвого ветра с гнилых болот, только вот почикивание да пощелкивание. Но ясное дело – извещают о чем-то. Томясь всяким предчувствием, торопясь понять необычное, соломенная вдова не отпускала от своего дому, подробно не поговорив, ни одного странника, ни одной кликуши. Каждую примету старалась подробно истолковать со святыми людьми. Вот известно, что длани свербит – к деньгам. А кошка спит, подвернув голову под брюхо, – зимой на мороз. А жаба воркует, сорока стрекочет – к новостям. А в ключ свистнешь, и того яснее – к потере памяти. А иконы?..

    Страстно допытывалась у святых людей, что извещает такое необычное почикивание да пощелкивание. Всячески угождала святым людям чаем с сухариками да с белым хлебом, а сама допытывалась.

    Ох, долюшка!..

    Вздыхая, сопя, сил не имея припомнить того, что могло случиться вчера, даже радуясь тому, что ничего вспомнить не может, полез Иван лохматой головой в открытое окно. Одно ясно – выпито вчера винца в кабаках не на одну денежку. Первые приметы: дыхание скверное, памяти нет. Может, снова подумал, это и хорошо, что памяти нет?..

    К утреннему чаю соломенная вдова выходила обычно в китайчатом сарафане малинового цвета, на белой шее скромное ожерелье из неярких северных жемчугов – сам маиор Саплин подарил, ныне пропавший в бесконечной Сибири, но сегодня, выглянув во двор, Иван увидел на доброй вдове нерусский халат, длинный и яркий, с широкими рукавами и травчатого удивительного узора, будто невиданное растение расцвело на груди вдовы! У Ивана даже голова закружилась, такая дивная красота. Не зря говорят: апонский халат, прозвание – хирамоно.

    Вот хороша матушка, подумал тоскливо, а пропадает попусту. Один у нее муж-маиор, а и тот в Сибири. Может, давно пропал. И подумал сердито: да и как не пропадет, если в целом доме некому бедному секретному дьяку поднести наливки с утра!..

    Желтоватый песок, которым густо посыпали широкий двор, порос кое-где поздней осенней травкой, бледной, беспомощной, с нездоровым подцветом. На травке, вминая ее в песок, на глазах дворовых людей, взвизгивая, всхрапывая, взлаивая не по-человечески, билась ужасно худая баба в сбившемся, потасканном платье. Нечистая сила дергала со всех сил бабу, сорвала платок с головы. Добрая вдова Саплина в дивном нерусском халате хирамоно, тоже простоволосая, как выскочила во двор, так всеми силами пыталась помочь несчастной, спасала кликушу в ее убожестве.

    – Кто ж это?.. – присмотревшись, спросил в никуда Иван. – Вроде не тетя Нютя…

    – Да новая кликуша, Иван Иванович! Совсем новая! – вынырнула из дверей проворная Нюшка, сенная девка. – Говорят, из дальних мест пробирается в Киев на богомолье, по обещанию. Вот все ходит да кликает и кликает своим нелепым гласом!

    – Беды бы не накликала, – перекрестился Иван и попытался ущипнуть Нюшку за высокий бок. Но девка ускользнула, смеясь:

    – Неловкий вы сегодня, Иван Иванович.

    – Неловкий, – печально согласился Иван. И пригрозил на всякий случай: – Сорока-белобока, дай хлеба немного, а Нюше-горюше мужа – бескрылова да косорылова! – И ласково подсказал: – Ты, Нюшка, не забудь, поставь наливку на стол…

    – Как барыня скажут, – дерзко ответила Нюшка. Но пожалела Ивана:

    – Барыня сегодня сердитые. Это потому как вас, Иван Иванович, вчера домой опять в чужой привезли телеге. Вы громко воинскую песню пели и ругались. Барыня сказали: погонят вас со двора. Совсем не в себе были.

    – Да как не в себе? В ком же?

    – Тьфу на вас! – замахала руками Нюшка. – Я барыню боюсь, вы барыню только сердите. Погонят вас со двора!

    3Томительно прислушиваясь к боли, гоня прочь дурные мысли – (а правда? не совершил ли какого злодеяния?) – Иван посидел немножко на лавке, уютно укрытой вышитой дорожкой. Даже провел пальцем по дорожке, кое-где прожженной, но умело заштопанной. Когда-то на лавке с трубкой в руке любил отдыхать неукротимый маиор Саплин – курил матросский табак. В нише изразцовой печи всегда стоял у него горячий кофейник. В отличие от Ивана, неукротимый маиор Саплин заведомо не знал никакого томления духа. Несмотря на свой малый рост, был крепок во всем, даже на выпивку. Ну, совсем крепкий был человек.

    Иван повел носом.

    Душно, по-домашнему, тянуло геранью с окна.

    На стене – ковер мунгальский с бахромой, не такой богатый, как в спальне соломенной вдовы, но почти новый, почти не вытертый; и коврики китайчатые цветные – заботами вдовы; опять же, скатерки разные вышитые, цветные занавески. На полу волчья полость – согреть ноги, когда озябнут. Все мелочи в дому вытканы, вышиты самой вдовой или ее девками. А чего ж? Говорят, сама государыня не стыдится царю Петру самолично коптить колбасы. Почему не вышить скатерку бедной вдове, пусть и соломенной?

    Иван осмотрелся, вздыхая, будто, правда, мог увидеть вокруг себя что-то новое.

    Изразцовая голландская печь, как леденец, празднично поблескивала – голубым и синим. Затейливые птицы, загадочные литеры бежали по поблескивающему обогревателю, дышали уютным теплом. Иван любил Елизавету Петровну. После давней смерти отца, стрельца Ивана Матвеева, зарезанного в Сибири злыми шоромбойскими мужиками, соломенная вдова многому его научила.

    Например, любви к чтению.

    Елизавета Петровна никогда не могла сдержаться, всегда обильно заливалась слезами, когда Иван читал ей вслух прелестное сочинение «Гисторию о российском матрозе Василии Кариотском и о прекрасной королевне Ираклии флорентийской земли».

    Да и сам Иван не раз смахивал слезу.

    Душевная книга.

    Сын дворянина и сам дворянин, этот Василий, получив родительское благословение, отправился не куда-нибудь, как в старинные времена, а на самую сейчас модную службу матрозом, и быстро, вот как он, Иван, овладел различными знаниями в Кронштадте. После этого молодой дворянин уехал в Голландию для изучения наук арихметических и разных языков. Изворотливый ум позволил русскому матрозу везде добиться успехов, а ведь начинал он с каютного хлопчика. Однажды, выполняя коммерческое поручение богатого голландского купца, Василий попал на остров к лютым разбойникам. А среди них томилась похищенная флорентийская красавица-королевна. Но это не стало для русского матроза бедой, так оказался указанный Василий ловок, так оказался умен, что лютые разбойники сами избрали его своим атаманом. Да и как иначе? Ведь Василий не хватал мясо со сковороды руками, не харкал грубо на пол, не сыпал ужасными матерными словами, он мягкостью и политесом покорил нежное сердце флорентийской королевны, а тем, значит, спас ее, спас себя и даже стал названым братом австрийскому императору.

    – Ты-то, Ванюша, почему плачешь? – допытывалась соломенная вдова, утирая платком светлые обильные слезы.

    – Королевну жалко…

    Всхлипывали вместе. Заодно вспоминали неукротимого маиора Саплина, пропавшего где-то в метелях, в снежном омороке Сибири.

    – Ах, Ванюша!..

    Если б не страсти низменные…

    Еще в Москве Иван пристрастился к винцу.

    Не к романее и не к ренскому, не к молмазее и мушкателю, и не к венгерскому всякому, а к простому крепкому винцу, хоть на мяте, хоть на зверобое, хоть на горчице или на амбре, хоть на померанце или селитре. Хватишь крепкого рюмочку, и сердце стишает, мир преображается. Не зря сам государь объявил когда-то указ о содержании в городах и уездах на кружечных дворах именно добрых водок, винца горького.

    Если б в меру…

    Вот ведь тихо живет Иван, совсем тихо, ладно, совсем как человек, а потом на него находит. С утра все начинает не ладиться. Выйдет на улицу – соседский козел поддаст рогами, забрызгает немецкий камзол грязью. Появится на площади – чуть под телегу не угодит. И в канцелярии не лучше – непременно опрокинет флакон чернил на какой-нибудь важный чертежик.

    Сильная тоска нападала.

    Серый бес, томительный, долгий, начинал мучительно точить изнутри. Да чего ты, дескать, Иван? Зачем смиряться? Самое, дескать, время. Пойди в кабак да сразу спроси двойного с махом. Какой в том стыд? Сам государь, сам Усатый воюет с Ивашкой Хмельницким. Воюет во славу и в синий дым. Устраивает побоища, какие ему, Ивану, никогда не приснятся. На ассамблеях, говорят, так наддают Ивашке Хмельницкому, что некоторых вельмож и домой не везут, бросают кулями на диванах да на полу. Вот каков дар Бахуса: попел, попил, попрыгал козлом, потом валяйся.

    Ко всему прочему, в такие дни появлялся в беспокойных снах Ивана парнишка, сын убивцы, который в Сибири отрубил ему палец. Появлялся и грозил – вот ужо, дескать, доберусь до горла! От этих снов, от темных предчувствий еще сильнее сжималось сердце. Почему-то хотелось знать, где тот парнишка, жив ли? А спрашивается, зачем? Любопытство, оно ведь тоже грех. Сама Ева погибла от любопытства.

    В пору снов о Сибири Иван просыпался вялым, задумчивым, испуганным даже. Знал, нет никакой Сибири. Знал, что для него уже никогда не будет Сибири, никогда стрела дикующего не метнется в его сторону и никогда не ляжет перед ним необъятная снежная пустыня, до самого горизонта заставленная печальными одинокими лиственницами (ондушами, по-местному), а все равно было не по себе. Ужасался, вот какая смрадная вещь сердце! Пью сердечно, а лгу, а сквернословлю. Дальше-то как?

    Оно, конечно, Санкт-Петербурх… Холодная река… Бледное небо…

    Зато дом соломенной вдовы Саплиной всегда тепл, ухожен. Поленья трещат в печи – к гостю. Сильно отскакивают раскаленные угольки, а это уж совсем точно, к гостю. Может, вдруг заедет, направляясь в Сибирский приказ, сам думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Соломенная вдова Саплина никому так сильно не радуется, как брату, но и никого не боится так сильно: Кузьма Петрович кликуш да странников, всех ее святых людей совершенно не выносит.

    И ведь не возразишь. Кто, кроме родного брата, должен следить за ней, за сестрой?

    Вздыхала. Ах, маиор!.. Ну, где сейчас маиор?..

    В великую шведскую войну неукротимый маиор Яков Афанасьевич Саплин, тогда еще пехотный капитан, отнял у неприятеля большой корабль.

    Началось указанное предприятие для капитана Саплина нехорошо, можно сказать, даже плохо: в шестнадцатом году при высадке десанта в шведской провинции Сконе пехотный капитан Саплин попал в плен.

    Пришлось строить шведам дороги.

    Саплин, правда, строил дороги без усердия, за что не раз бывал бит палками, а потом его вообще с такими же нерадивыми погрузили на большой шведский корабль, перевозивший пленников подальше от мест военных действий. На корабле капитан Саплин тайно сговорился с русскими невольниками, а раз сговорились, тянуть не стали – побили да побросали шведов за борт. Подняв белые паруса, пришли к своим, нигде не посадили корабль на мель. Дивясь на такой богатырский подвиг, сам Петр Алексеевич, сам Усатый, поднявшись на борт плененного корабля, самолично угостил военных героев добрым флипом – гретым пивом, смешанным с коньяком и лимонным соком, и спросил, смеясь, но страшно при этом дрогнув правой щекой, отмеченной небольшой родинкой:

    – Кто додумался до такого?

    Вытолкнули к царю пехотного капитана Саплина.

    – Врешь! – поразился Усатый. – Мыш такой!

    Маиор действительно не вышел ростом. Петру Алексеевичу, например, казался как раз под мышку. Блуждающие круглые глаза царя цепко прошлись по истрепанному мундиру капитана, но Саплин того не испугался – смотрел на усатого пусть снизу вверх, но неукротимо, и даже весело.

    Царю понравилось.

    – Коли так, – сказал, обняв крепко, – коли такой маленький русский мыш так задирает шведского льва, мы бюст тебе, неукротимый маиор, грудную штуку с тебя, как с героя, слепим. – И, поправив тяжелой рукой красные (вот она, запекшаяся стрелецкая кровь!) отвороты темно-зеленого преображенского мундира, крепко обнял капитана. – Дам теперь дышать тебе, маиор, ты услугу мне оказал. И России оказал большую услугу.

    И дал дышать.

    Пользовался маиор всякими царскими милостями, на ассамблеях скакал козлом, неукротимо пил водку, дымил трубкой, играл с большими генералами в шашки, случалось, пугал дам простыми рассказами. Зато, когда пришло время отправить в Сибирь верного человека, Усатый вспомнил не кого-нибудь, а именно маиора: пусть ростом мал, да волей вышел! Сказал доверительно: пойдешь, маиор, в Сибирь. Это далеко. Знающие люди говорят, что есть в Сибири одно местечко, над ним гора возвышается – вся из серебра. Натеки серебряные висят с той горы, ну, прямо как сопли. Посылал я туда грека Леводиана с десятью товарыщи, он не нашел и сам сгиб. Теперь ты, маиор, пойдешь к горе. Пойдешь по добру, не по приговору. Настоящих работников у меня и в России не хватает, но надо идти. Я так чувствую, маиор, что это дело как раз тебе по характеру. Если вернешься, то полковником. Опять дам тебе дышать.

    И пошел маиор в Сибирь искать для царя гору серебра. А соответственно, и охранять ее. Раз есть где-то в Сибири гора серебра, правильно решил, непременно ее надо охранять. Русский человек, известно, от природы склонен к хищениям. Дай ему волю, русский человек свою собственную гору серебра по щепотке разнесет, всю сменяет на водку. Мимо горы серебра идя, ни один русский не удержится, отщипнет немножко. Чего, скажем, не хватало сибирскому губернатору Гагарину? Все у него было, даже то, что у царя есть. А ведь неистово воровал Матвей Петрович, так страшно и неистово воровал, что труп его, обмотанный цепями, до сих пор, истлелый, болтается на виселице. И не где-то в Якутске или в Тобольске, а здесь, в Санкт-Петербурхе, прямо перед окнами Сената. Всегда полезно видеть такое русским сенаторам.

    Ушел маиор.

    А Сибирь велика.

    Сибирь, она всех глотает.

    4Шум на дворе утих.

    Мальчик в синем армячке, из-под которого виднелась нечистая рубаха, младший брат девки Нюшки, с опаской заглянул в комнату, сказал, шепелявя, с ненавистью:

    – Барыня передали, накрыто на стол.

    – И померанцевая поставлена?

    Знал Иван, что не надо унижать себя перед мальчиком, мальчик его и без того не любит. И за то, что они, секретный дьяк Иван, сестру Нюшку тискают втихомолку и щиплют за высокий бок, и за то, что их, задумчивых тихих дьяков, время от времени доставляют в дом пьяными на чужой телеге, а добрая барыня почему-то терпют такое, и за то, наконец, что секретные дьяки как бы тихие, а сами часто с доброй барыней уединяются и читают вслух разные книги. Еще ладно бы «Устав морской» – о всем, что касается к доброму управлению в бытности флота на море, или там всякие заметы о военных баталиях (такое даже неукротимый маиор слушали в свое время), так ведь нет, он, мальчик, сам слышал, как они, дьяки вредные, читали доброй барыне вслух книгу: «Новоявленный ведун, поведающий гадание духов, или Невинныя упражнения во время скуки для людей, не хотящих лучшим заниматься». Он, мальчик, сам тайком держал в руках эту книгу, даже листал ее, только ничего не понял. И от этого сердился еще сильнее. Обидно и за добрую барыню, и за сестру. Сказал бы барыне, какой плохой у нее племянник, да страшно… Вот защитил бы сестру Нюшку, да сил нет… Да и защищать как-то никак не получается: к тихому дьяку у глупой Нюшки всякие такие симпатии… При взгляде на Ивана у мальчишки леденели глаза.

    А соломенная вдова чего ж?

    Она правда любила послушать чтение.

    Особенно если в какой книге шла речь о Сибири, соломенная вдова вся содрогалась. Содрогалась, но все равно досконально хотела знать о пустынном крае, по которому, может, и сейчас ходит ее маиор. Ведь всем известно, русский человек – ходок, он не станет отсиживаться в якутских чувалах или по заброшенным зимовьям, он сам далеко пойдет, куда глаза глядят, без ландкарты, только понаслышке, пока не остановит его судьба. Этого только глупый мальчишка, брат Нюшки, не понимал, не раз, впрочем, поротый в сарае за то свое горькое непонимание. Правда, после каждой такой порки мальчишечьи глаза при виде Ивана еще больше оледеневали.

    – Не поставлена померанцевая. Не будет вам нынче померанцевой. Никакой вам сегодня не будет, – скороговоркой с холодной ненавистью выговорил мальчик. И сам про себя, пусть и не вслух, но как бы решил: вот тискаете Нюшку, глупые дьяки, ничего вам нынче не будет!

    Тоска, подумал Иван, и вяло пообещал:

    – Уши нарву.

    – Вас вчера привезли накушамшись, – с ненавистью сообщил мальчик. – Вас вчера на телеге привезли, как помершего борова. Думный дьяк Кузьма Петрович всегда вас хвалют, а зря.

    Иван так же вяло пообещал:

    – В подвал спущу. Железо набью на руки. Будешь, как кликуша, лаять из подвала нелепым голосом. – И, ногами шаркая, плохо было, направился в гостиную.

    Из гостиной низкая дверь открывалась в сумеречное, но уютное и теплое пространство полукруглой застекленной террасы, за удобство и видимость которой вдова не раз отмечалась городским начальством. Даже сам государь однажды, проезжая через Мокрушину слободку, вспомнил неукротимого маиора Саплина и, поднявшись к соломенной вдове, выпил водки.

    Хорошая терраса.

    На такой террасе чай хорошо кушать.

    Если солнце в небе, то все вокруг как бы смутно освещено, как бы погружено в светлую радугу, а если туман, то, опять же, люди укрыты от непогоды и не зябнут за столом, и туман не охватывает их своей сырой желтоватой гнилью. А на столе сипит самовар. Большой горячий самовар. Такого на многих хватит.

    – Вас Пробиркой все кличут, – все той же скороговоркой ненавистно прошипел в спину Ивану вредный мальчик.

    – Рассол принеси, – угрозился Иван, но на прозвище не обиделся.

    Ну, Пробирка. Подумаешь!

    Так прозвали его на службе не за что-нибудь, а за стеклянную светлость глаз, за тихую худобу, за особенную опрятность. Подумаешь, Пробирка! Бывают прозвища куда хуже. На царских ассамблеях даже сиятельные князья да вельможи ходят под всякими прозвищами. Курят табак, играют в шашки, сидят, смотрят друг на дружку, а кого надо окликнуть, окликают по прозвищу! Усатый сам за этим следит. И даже сам наделен прозвищем!.. Подумаешь, большое дело – Пробирка. Дано человеку такое прозвище за чистоту, за опрятность. У него, у Ивана, чернила, бумага, тушь, всякий инструмент, книги – все хранится на своем месте, каждая чертежная принадлежность в шкапу, сам в канцелярию входит скромно. Закусывает губу, вперяет задумчивый взгляд в рабочую маппу. Не зря думный дьяк Матвеев без сомнений доверяет Ивану самые секретные.

    Кликуша во дворе наконец совсем смолкла.

    Как умерла, подумал Иван. Наверное, ее окатили водой, потом подняли. Теперь, успокоив, будут поить чаем, подарят калач. А потом сама соломенная вдова Саплина будет говорить с кликушей. С одной стороны, вдове страшно: был царский указ – нигде ни по церквам, ни по домам не кликать и народ тем не смущать, а с другой стороны, очень хочется знать вдове: ну, вот к чему начали в дому иконы почикивать да пощелкивать?

    – Здравствуй, голубчик.

    Соломенная вдова вошла к столу, и Иван, увидев ее, сразу оттаял сердцем.

    Светлое личико вдовы пусть оспой побито, но в меру, будто болезнь ее пожалела, глаза синенькие, на плечиках халат тонкого, но тяжелого апонского шелку, только зеленый, как морская вода, и с необычным растением на груди. И сама соломенная вдова Елизавета Петровна все еще цвела как цветок – правда, не на восходе, а на закате. Единственно лишь по глазам, чуть косящим, видно было – расстроена.

    – Ах, голубчик! – белые ручки крепко прижаты к грудям, будто она боялась за нерусское растение, но взгляд печален. – Знаю, знаю, ты добр, тебе думный дьяк Кузьма Петрович благоволит, но как можно?

    Жалела.

    Корила, значит, но жалела Ивана.

    И только из смутного упрямства, порожденного похмельной тоской, Иван напомнил себе слова из одной умной книги: «Тот не пьяница, кто, упившись, спать ляжет, а тот пьяница, кто, упившись, упадет, где стоит». Впрочем, сразу вспомнил, стыдясь: а сам-то я? Разве вчера не меня привезли домой на чужой телеге? Разве это не я не помню, что, собственно, совершил вчера? Даже подумал горестно: будь соломенная вдова грамотней, она бы нашла что возразить. «И кроткий, упившись, согрешает, если и спать ляжет, – возразила бы соломенная вдова, будь она грамотней. – И кроткий, упившись, валяется как болван, как мертвец. И кроткий, упившись, валяется, смердя даже в святый праздник, валяется как мертвец, расслабив тело, весь мокр, налившись как мех до горла. Если богобоязен, то мнит, что стоит он на небеси и наслаждается высоким пением, а от самого несет смрадом, и весь поганый…»

    Могла, могла возразить вдова!

    Иван чуть не застонал от бессилия.

    И, опять же, не было на столе наливки!

    Вот вся душа болит, что-то вспомнить хочет, а вдова по сути своей женской долго еще будет мучить его, Ивана. По доброте великой сама измучается и его всего измучит.

    – Знаю, знаю, голубчик! – вдова снова сложила руки на грудях, под белыми пальчиками смятенно смялось невиданное нерусское растение. – Знаю, знаю, голубчик, с чего ты с утра неприветлив, с чего у тебя такая печаль в глазах. Это Сибирь в тебе отрыгается. Кузьма Петрович мне говорил, что люди в Сибири неприветливы и хмуры. Такие, как ты сейчас. Кузьма Петрович – думный дьяк, он все знает. Он мне говорил, что люди в Сибири хмурые, а небо низкое. Совсем низкое и темное, все в копоти, – перекрестилась вдова. – Закоптили дикующие небо в Сибири кострами. Много их там. Ты, голубчик, – губы соломенной вдовы дрогнули, – тоже с утра как закопченный. – Наверное, вспомнила маиора (в расстройстве всегда вспоминала Якова Афанасьича), добавила горько: – Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?

    И так жалобно выговорилось это у вдовы, что сердце Ивана дрогнуло, налилось нежностью, жалостью.

    – Ах, матушка!..

    Понимал, что надо, непременно надо повернуть разговор на маиора, на его героическую судьбу, тогда, может, появится на столе и наливка, но так жалобно, так горько сказала вдова про птичек…

    – Ах, матушка, каюсь!

    Знал, что добрая соломенная вдова не смирилась с мыслью о своей горькой доле. Оттого и сворачивала так часто в сторону Сибири. И в плохом, и в хорошем. Вот, например, закопченное небо вспомнила. В Сибири, это она действительно не раз слышала от брата, дикующих много – они нехорошие, они гостей ядят, стрелы пускают. В Сибири мороз леденящий, зверье, люди лихие. Там плохо, плохо, никак не выживешь! Но маиор Саплин неукротим! Он росточком не вышел, зато душевная сила в нем! Пока зверье бегает по лесам, маиор Саплин не помрет с голоду. Он, неукротимый маиор Саплин, не только на зверье, он на шведа охотился! Сам государь помнит о неукротимом маиоре Саплине. Он, государь, ее, соломенную вдову, не раз привечал, ее маленький рот поцелуем отметил. Однажды в ассамблее лично налил ей в бокал ренского и, дрогнув щекой, пошутил. Вот, пошутил, коль мужчина встречает женщину, то всегда спрашивает: «Можно, я это сделаю?» А женщина, мол, всегда отвечает скромно: «Да как! Да не надо!» А я все равно это сделаю! И, так пошутив, запечатлел поцелуй на теплых губах вдовы.

    Сказано у Павла: «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе».

    А где маиор? Умер? Жив ли? Уже несколько лет одна – без никакого греха, в печали. В неслышимых стенаниях текут дни, недели, месяцы, годы. У Павла там дальше: «Но она блаженна, если останется так, по моему совету». Ох, трудный совет! Не зря думный дьяк Кузьма Петрович, брат родной, бывая в гостях, а потом прощаясь неспешно, вдруг проницательно взглядывает в глаза любимой сестры и говорит, сжав горячую руку: «Лучше, сестра, заново вступить в брак, нежели разжигаться».

    Она вспыхивала.

    Несчастная судьба.

    И мужа нет, и свободы нет.

    Ждала, не жалуясь, неукротимого маиора Саплина. Стыдилась всего, что могло отбросить тень на ее скромное ожидание. Потому и сейчас, строжась, подняла на Ивана синенькие глаза: «Вот так, голубчик. Вчера вновь тебя привезли. Ты был будто куль с мукой. И мешок при тебе. Бумаги шуршат в мешке. Казенные, небось, бумаги, Ванюша? Как только не потерял? – И укорила: – Можно ль так поступать?»

    Сказала про мешок (бумаги шуршат), и Иван сразу все вспомнил.

  

  
    Глава II Чужой мешок

    1«Тогда царевич шалил… Усатый сильно боялся… Тогда на поклон ходили к царевичу…»

    «Молчи, дурак! Где тот царевич? Много выходили?»

    Окна австерии дрогнули от пушечного залпа. На мгновение утих пьяный говор, шумно сорвалось с окрестных крыш черное воронье. Как бы тень упала на землю, так грянул на Троицкой площади многократный виват.

    Иван тоже поднял голову, прислушиваясь.

    Чего только не случилось за последнее время. Было что послушать, хватило бы ушей. За какой-то месяц изменилась вся жизнь. «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что столь долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый и вечный мир!» – так сказал государь.

    Во всеуслышание.

    Усмехаясь про себя, Иван незаметно присматривался, прислушивался к ярыгам, рассевшимся по углам, к простым матросам, толкающимся у стойки, к казакам, занявшим вторую половину стола. Кафтаны на казаках выглядели поношенными, но так ведь только говорят, что встречают по одежке. Если правильно, то в кабаках встречают не по одежке, а по денежке. Есть денежка, никто тебя не упрекнет в том, что на плечах у тебя кафтан, видавший всякие виды. Имея денежку, в любом виде можно сойти с лестницы, никто не укорит. А без денежки и в хорошем кафтане можно получить по зубам.

    Радовался про себя, потягивал горькое винцо.

    На площади он уже был, среди народа толкался, военные суда на Неве видел. Честно говоря, на площади Ивану даже не понравилось. Там шумно кричали виват, там гремели литавры, били барабаны. Там с ужасной силой грохотали пушки с Петропавловской крепости, с военных судов и с Адмиралтейства. Там ждали фейерверка. Казалось, Усатый и в день мира хочет напомнить о жестоком военном огне. А вот в австерии уютно. Не зазорно русскому человеку выпить горького винца в такой день.

    Вот Иван и радовался.

    Почему не радоваться?

    Беременные бочки с вином и с пивом тяжело и надежно утверждены на специальном возвышенном месте, они, большие бочки, не шумят, не толкаются, как люди на площади. И разговоры в австерии много интереснее и богаче, чем на площади. Мир-то, говорят, миром, а вот что теперь будет, когда наступил мир? Одни утешают, что к санкт-петербурхским окладам, в сравнении с московскими, теперь начнут доплачивать не двадцать пять процентов, а все тридцать, другие пугают, что пусть не на войну, а все равно волею Усатого погонят молодых робят в школы, а то еще и дальше – к немцам, к голландцам. Тоже чего хорошего? Наши робята от того портятся.

    Иван приглядывался, прислушивался.

    Еще вчера людишки смиренно, как тараканы, прятались по углам, боялись лишний раз выглянуть на улицу, а сегодня как наводнение случилось, как Нева выплеснулась на берега и пошла по улицам с шипом-гулом – пей-гуляй! – всех несло в одном общем водовороте. Хочешь, пробивайся сквозь орущую толпу на площади к дареному вину, к остаткам жареных быков с позолоченными рогами, а хочешь, пей на свои. Кафтаны не марки, поблаговести в малые чарки. Позвони к вечеришки в полведришки пивишки. Всем известно, что глас пустошный подобен вседневному обнажению. Целовальники нарадоваться не могут богатому празднику, они от великой радости выкатывают людишкам бочонки застоявшегося винца – не жалко, мол, радуйтесь! Не дураки, знают – все к ним вернется.

    Иван усмехнулся.

    Раньше на дармовщинку подносили рюмку водки с огурчиком только в кунсткамере. Простому человеку просто так войти в кунсткамеру страшно. Государь, учитывая это, специально учредил: явился человек взглянуть на уродство, какое производится иногда Натурой, такому человеку непременно сразу рюмку очищенной! Не выпив очищенной, и осматривать кунсткамеру тошно. Правда, ее осматривать тошно и после очищенной, не такая уж она очищенная. Однажды, правда, на большом безденежье, Иван целых три раза умудрился пройти в кунсткамеру, целых три раза умудрился принять от служителя по рюмке и, может, принял бы еще, но образовался над Иваном плотный тяжкий запах перегорелого винца. Вот тебе и очищенная.

    Странно вот, подумал он, поглядывая на матросов, на ярыг, на казаков напротив, все вроде радостны, все чему-то смеются, все о чем-то разговаривают, только у меня, у секретного дьяка, на душе смутно.

    И усмехнулся презрительно.

    Уж прямо так? Уж прямо не знаешь правды?

    Укорил себя: знаешь, знаешь! Ведь сказано в умных книгах, что пьяницы и бражники Царствия Божьего никогда не наследуют. Они без воды тонут на суше. В кабак – со всем, обратно ни с чем. Перстень на пальце тяжело носить, зато портки на пиво легко меняются. Пьешь с красой, проснешься с позором. В кабаке всякому дашь выпить, а завтра сам будешь просить. Так что знаешь!.. Все сам знаешь, Иван!..

    2Четвертого сентября одна тысяча семьсот двадцать первого года государь Петр Алексеевич неожиданно явился с моря в Санкт-Петербурх. Говорят, сам вел шаткую бригантину от Лисьего мыса, где стоят Дубки, та усадьба, что впрямь обсажена молодыми дубками. Бригантина ходко вошла в Неву, стреляя сразу из трех пушек, и сразу затрубили трубачи.

    Боялись несчастий, а вышел мир.

    По такому великому, по такому столь долгожданному случаю Усатый наконец принял от своих флагманов и главных министров чин адмирала от Красного флага. А Сенат и Синод поднесли государю титул Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого. Говорят, Усатый не церемонился. Его левая щека счастливо и грозно дернулась: «Конец долгой войне!»

    Так произнес, и сразу двенадцать драгун с развернутыми знаменами, с белыми через плечо перевязями, как бы гоня перед собой неистовых трубачей, пошли с шумом по плоским площадям и улицам Санкт-Петербурха, объявляя великий праздник: мир! мир со шведами!

    Пятого сентября в почтовом доме всю ночь коптили сальные свечи, била по ушам сильная музыка – вместе с долгожданным миром в счастливо заключившейся войне приглашенные праздновали именины царевны Елизаветы Петровны. Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, заглянув к соломенной вдове Саплиной, рассказал: государь Петр Алексеевич, Отец Отечества, как бы стряхнул с плеч всю тяжесть военных будней, никак остановиться не мог. С удовольствием курил короткую голландскую трубку, пил, плясал, смеясь, срывал парики с сановников, широко расплескивал вино из чаши.

    Мир!

    А десятого сентября снова праздник.

    На этот раз с карнавалом.

    Иван несколько часов бродил в толпе, дивился: людишки в харях, в невиданных венках и одеждах скакали и прыгали на Троицкой площади под грохот пушек, под шипение диковинных фейерверков. Говорили, что фейерверки, как всегда, зажигает сам царь. Безумный князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский явился перед народом в одежде древних владык: ехал на колеснице, облаченный в длинную мантию, подбитую горностаем, сверкала корона на голове, усыпанная не стеклом, а настоящими бриллиантами. На фигуру бога Вакха, мерзкого в своей наглой осатанелости, набросили благородную тигровую кожу. Страфокамилы, петухи, журавли – десятки и десятки ряженых кружили вокруг процессии. Одного царского шута целиком зашили в медвежью шкуру, он смертельно пугал зевак, вдруг бросаясь на них. Говорили (сам Иван того не видел), что на выходе Преображенского и Семеновского полков первым торжественно отбивал строевой шаг суровый великан в потрепанном зеленом полковничьем кафтане с небольшими красными отворотами, поверх которого была натянута кожаная портупея. На ногах великана зеленели простые чулки и такие же простые башмаки, стоптанные на многих дорогах. В одной руке палка, в другой шляпа.

    С ужасом и восторгом узнали в великане царя.

    Виват, прозвучавший при появлении Усатого, донесся до каждого кабака, забитого пьяницами-ярыгами. Не заглушили того вивата ни шипение ракет, ни пушечные залпы. Да, немало чего случилось в последнее время.

    Иван внимательно разглядывал людишек, старался поймать каждое сказанное слово. Кто радуется? Кто опечален? Над чем задумываются? Чего хотят? Не упустил он и высокого человека в немецком кафтане, вдруг пробившегося к стойке, покрытой медным листом. Навстречу человеку сразу встал из-под грозного портрета государя, висящего на стене, целовальник в фартуке. Хорошо знал, кто и сколько может оставить в его заведении. Провел новоприбывшего в угол, усадил на скамью под окном, украшенным маленькими цветными стеклышками, поставил на дубовый стол объемистую рюмку анисовой и положил рядом мягкий крендель. Ветер с залива время от времени с силой сотрясал мутные стеклышки, но в теплом заведении уютно вился дым, пахло хлебом и водкой.

    Обычно ход Ивана начинался с маленьких кружал, где трудно встретить знакомого человека; или даже с Меншиковской австерии, той, что на набережной. Меншиковской ее прозвали потому, что генерал-губернатор Санкт-Петербурха, переправляясь на лодке через Неву, почти непременно заглядывал на огонек. Здесь следовало вести себя сдержанно, однако Ивану хозяин радовался: хорошо знал в свое время пехотного капитана Саплина. А вот в австерию Четырех фрегатов Иван заходил реже. А если заходил, то сидел тихо и недолго. Зато, нагрузясь, как хорошая барка, степенно отправлялся в долгий обход уже всех подряд кабаков и австерий, поставленных вдоль Крюкова канала. Часто заходил в кабаки совсем простые, где ярыги попривыкли к нему, где он никого не смущал и сам не смущался. На улицах ветер, сырость, холодно, в грязных переулках стерво, вонь, грязь, пока бредешь, укрываясь от ветра, весь перемажешься, а в кабаках сухо, уютно.

    В австерию Четырех фрегатов Иван боялся ходить: сюда вполне мог заглянуть сам Усатый. Конечно, Иван никогда такого не видел, но некоторые ярыги клятвенно клялись, что видели Усатого в указанной австерии. А зачем встречать Усатого простому человеку? Лучше не надо. О государе ходили разные слухи. К примеру, Кузьма Петрович Матвеев, думный дьяк, сам говорил, что сильно строг царь. Когда назначал в свое время бомбардирского поручика Меншикова губернатором Шлиссельбурга, губернатором лифляндским, корельским и ингерманландским, так и сказал: «Возвышая вас, думаю не о вашем счастье, но о пользе общей. Кабы знал кого достойнее, конечно, вас бы не произвел». И память, говорил Кузьма Петрович, у государя отменная – он помнит всех, кого видел в лицо.

    Иван поежился.

    Правда, не дай Господь, войдет Усатый, дернет щекой (в румянце) и укажет на Ивана: ублюдок, дескать, стрелецкий! Почему здесь? Весь род выведу!

    Иван усмехнулся. Так дурак может сказать, убивая комара.

    А что истинному царю до комара, что истинному царю до дитяти какого-то стрельца, высланного в Сибирь и давно убитого злыми шоромбойскими мужиками? Что истинному царю до какого-то мелкого секретного дьяка? Это тундрянной старик-шептун от убожества своего мог гадать: будешь, мол, отмечен вниманием царствующей особы.

    – Тише, дурак!..

    Иван вздрогнул.

    Но это не ему сказали.

    Это один казак сказал другому казаку, а тот зло ответил:

    – Ты меня не тиши! Про что говорю, про то знаю. Сам есаул такое говорил, не помнишь? Так и говорил: немцы, дескать, Усатого испортили, немцы, дескать, Усатого подменили… – Голос упал до шепота: – Не русский он, говорят…

    – Да как так?

    – А так… Простой немки сын… Подменили, говорят, ребенком… Подкинули вместо настоящего ребенка немчуру. Потому Усатый и дергается всегда, что не по нраву ему истинный православный дух. – И выругался: – Пагаяро! Всю Россию вырядил в немецкое платье.

    – Молчи, дурак!..

    Иван невольно поежился.

    Вот какие неосторожные люди, эти казаки. Таких и слушать опасно. Даже случайно слушать таких опасно. Лучше уж повернуть ухо к ярыгам.

    Иван правда повернул ухо к ярыгам.

    – Купи шапку, человек, – сказал один. – Смотри, какая шапка!

    – Вижу, что мятая, – возразил другой.

    – Да в мятости ль дело? Ты пощупай.

    – Чай не баба!

    – А ты все равно пощупай, не бойся. Я сроду тебя не обману. Шапка мяхкая, как травка. Совсем не простая шапка.

    – Я вижу, что не простая. Старая, тертая. Потому-то, наверное, и мяхкая, что хорошо тертая.

    – Это не овчина, сам погляди. Это шапка из баранца.

    – Все одно, овчина.

    – А я говорю, совсем не овчина. Не овчина, значит, а баранец!

    – Да в чем разница?

    – Да в том-то и разница, что шапка с низовьев Волги! Баранец только там растет. Это как бы животное-растение, и плод оно приносит, совсем похожий на ягненка. Стебель идет через пупок и возвышается на три пяди. Конечно, ноги мохнатые, рогов нет, передняя часть как у рака, а задняя – совершенное мясо. Всегда живет, не сходя с места. До тех пор живет, пока имеет вокруг себя пищу. А потом помирает, если охотники не возьмут.

    3Пряча в ладони плохо выбритый подбородок, Иван горбился на лавке, намертво врезанной в пол, чтобы ярыги не позволяли себе употребить ту лавку в драках. В теплом углу все слышно, в теплом углу все видно, в теплом углу тебя никто не видит, не замечает, можно сидеть да помалкивать. Ну а сильно захочется, сам входи в разговор. Но с почтением входи. С уважением. А то, не дай Бог, ударят в лицо, выбросят на улицу. Не поможет тогда и портрет Усатого, вывешенный в кабаке для душевного усмирения.

    Чувствовал, крепкое винцо туманит голову.

    Еще не пьян, а уже туманит голову. И уже хочется чего-то. Как бы подергивают изнутри мелкие бесы. И застряло в голове произнесенное казаком ругательство – пагаяро. Вот что за словечко? Откуда? Будто уже слышал когда-то. Дикое словечко, нечеловеческое. По-хорошему, вообще б уйти от греха, из кабака, спрятаться в опрятном домике доброй соломенной вдовы Саплиной, никого не трогать, и тебя чтоб никто не трогал. Читать негромко умные книги, замышлять неторопливо добрые дела. А пьяный… Всем известно, от пьяного человека ничего хорошего не жди. От пьяного человека удаляется ангел-хранитель, заступают на его место бесы, вводят в пустой кураж.

    Хмыкнув, Иван отмахнулся: да ну, какие бесы? Сегодня же праздник! Зачем спешить домой? Разве он не человек? Зачем прятаться в четырех стенах? Он хочет по-человечески посидеть с людьми.

    Но внутри Иван уже понимал: это бесы. Это они, окаянные, нашептывают, свое берут. Томят, собаки, с утра, жарко и хитро подогревают кровь, жадно и хитро гонят ее по жилам. Вот раньше, в Москве, с Иваном такого никогда не случалось. Ну запивал, с кем такого не бывало? – но не так, не вкрутую. Москва сама по себе – город тихий. На холме Покровский собор. Внизу многие городские ворота – Тверские, Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские. Через речку Неглинную переброшен деревянный мост. В Бабьем городке у Крымского моста лениво вертятся крылья мельниц, а с Кузнецкого моста несет нежным древесным дымом. После покойной белой Москвы, после старинных изб, бесчисленных искривленных переулков, после колоколен, палисадов и белых кремлевских стен, если мрачнеющих, то только на закате, мрачный солдатский Санкт-Петербурх, плоско простертый по островам, до сих пор казался Ивану нечеловеческим, все его пугало в Санкт-Петербурхе, но, вот странно, влекло. И неестественные плоскости низкого белесого неба, и простор белесой Невы, и всякая речь на площадях, часто нерусская. Игла крепости Петра и Павла отчетливо касалась низкого неба, берега бесконечно тянулись, выказывая устроенные на них пеньковые амбары, гарнизонные цейхгаузы, церкви с голландскими шпицами, мельницы, бедные мазанки, дворцы, смолокурни. И грязь везде. Топь да болота. У каждого въезжающего в город требуют булыжник с души, иначе – шум, наказание.

    Нет, скушно подумал Иван, врал тот старик-шептун!

    И завтра с ним, с Иваном, и послезавтра с ним ничего не случится. Какое уж тут внимание царствующей особы? Какая дикующая? Чухонка, что ли? Никогда ничего удивительного не случится со мной, скушно сказал себе Иван. Ты не маиор Саплин, ты даже не казак с какой-нибудь украины. Ты просто Пробирка. Ты просто дьяк, только называешься секретный. Вот и сиди, дурак Пробирка, в пыльной канцелярии, перетолмачивай чужие книги, учиняй чужие чертежи!

    Думал так, а глаза все примечали. И мысли становились хитрей. Ну, плоский город, а все равно… Вот взять бы лодку…

    Скушно усмехнулся. Ну возьмешь лодку. Ну даже поплывешь. А куда плыть? Близко нет никакого края света, только острова. А на каждом острове сидят в правительственных учреждениях чиновники, берут подарки, на пол сплевывают, в простоте своей забывая о политесе. Все врал старик-шептун! Погибнет он, Иван, здесь, в Санкт-Петербурхе. И погибнет ни от чего-то там грозного, даже не оттого, что чужую жизнь проживет, а просто от пьянства. Видно, так у него на роду написано.

    Вздохнул.

    Как сидел годами над чужими отписками и чертежиками, так, наверное, и впредь буду сидеть. Как пил годами в самых смутных местах, так, наверное, и буду пить. Как попадал во всякие истории много лет, так и буду попадать. И однажды все кончится плохо. Известно, после одиннадцати часов вечера опускаются шлагбаумы на городских заставах. Если ты не лекарь, если ты не солдат по команде, если ты не знатное лицо или священник, так и не думай ходить по улицам. Тут тебе не Москва. Здесь ночи чернее грязи. А коли белая ночь, так еще хуже. Пропадешь где-нибудь на сырых деревянных набережных.

    Но и вздыхая, Иван понимал – это бесы его томят. У них, у бесов, это главное дело – смущать ум слабого человека. И чтобы отогнать бесов, чтоб не томиться, выпил сразу двойную с махом. А сам все присматривался, прислушивался.

    Вот странно устроен мир.

    Думный дьяк Матвеев, добрейший Кузьма Петрович, дружен с самим Оракулом, с хитрым Остерманом, может, лучшим дипломатом при государе, да и сам Матвеев призван на все ассамблеи, пьет водку с перцем, играет в шашки с Усатым, а, например, вернуть деревеньки высланного в Сибирь и погибшего там старшего брата не может. Добрая соломенная вдова Саплина, добрейшая Елизавета Петровна, приходится родной сестрой того же думного дьяка, на устах соломенной вдовы сам Усатый запечатлел поцелуй однажды, а, например, обратиться к государю, напомнить ему о потерявшемся в Сибири маиоре не может.

    Вот если бы он, Иван…

    «Что ты! Что ты! – испугался собственных мыслей. – Разве можно?»

    Знал, явись перед ним Усатый, испугался бы до смерти.

    Говорят, лицо у царя круглое, с румянцем на щеках, голова высоко поставлена, глаза все видят. Глянет ужасно, пыхнет матросской махоркой, ткнет длинным пальцем в грудь: «Вот, дескать, ты, Ивана Матвеева сын, выблядок стрелецкий!.. – и крикнет: – В Сибирь его!» А то еще пошлет каналы рыть. В России много роют каналов.

    Ивана передернуло.

    Остановись, строго сказал себе. Винца выпито уже не на одну денежку. Остановись, не потакай бесу!

    Но остановиться не пожелал.

    Глотнул рюмку мятной, заел кусочком паштета.

    Остро жалел при этом добрую соломенную вдову Саплину.

    Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?

    Доброй соломенной вдове Саплиной в голову не приходит, чем занимается сейчас ее сирота. Да и не надо, чтобы такое приходило в голову. Он, Иван, не позволит себе расстраивать добрейшую Елизавету Петровну. Вот еще один шкалик, и все!.. Один самый последний шкалик, и больше ни на мизинец. Он, Крестинин Иван, дьяк секретный, знает меру. А если еще захочется выпить, так выпьет дома. У него в канцелярии в шкапу с секретными маппами припрятан полуштоф, и дома, в уголку, куда не заглядывает даже девка Нюшка, еще один припрятан. Сейчас он, Иван, последнюю рюмку допьет и, радостный, пойдет к доброй вдове своими ногами. Не на чужой телеге пьяного привезут его, как с песком куль, а сам пойдет. Вдова так удивится, что сама выставит померанцевую. «Утешься, мол, сирота, пригуби рюмочку. Праздник! В мир вступила Россия, шведа побили. Выпей за здоровье государя императора и за здоровье неукротимого маиора Саплина. Ведь государь сегодня пускает фейейрверки и в его честь».

    Врал старик-шептун.

    Даже кулаком хотелось грохнуть об стол. Ну зачем обещал старик край земли? Зачем обещал любовь дикующей? Зачем внимание царствующей особы? И еще это. «Чужую жизнь проживешь…» Какую чужую? Как можно прожить чужую жизнь?.. И вообще… Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, как всякому другому божьему человеку, оставлять Санкт-Петербурх более чем на пять месяцев не разрешается, да и на те пять месяцев нужно испросить письменное согласие Сената. А до края земли, небось, скакать да скакать все три года!

    Врал, старый дурак. Сидеть мне всю остатнюю жизнь за канцелярским столом, залитым чернилами. Я – мышь канцелярская. Я – лоскут ветхий. Еще точнее, Пробирка я.

    Истинно, Пробирка.

    А то так просто шуршун.

    Усмехнулся презрительно: «Ну да, вот такой, как я, дойдет разве до края земли! Жди больше, дойдет!» И сказал себе строго: «Все, Иван, встаем. Самое время встать». И угрозил себе: «Смотри, как сейчас встану!»

    Но не встал.

    Стало жалко себя.

    Вот он сейчас уйдет, а ничтожные ярыги останутся. Вот он уйдет, а казачий десятник, рассевшийся за столом напротив, так и будет бубнить – вот, дескать, еще при царевиче… Так почему я должен уйти?..

    Капля к капле – наводнение.

    Это кто сказал про наводнение?

    А-а-а, это казаки шепчутся. Лиц не видно, низко пригнулись к столу.

    – Видел, на берегу, рядом с Троицей, стоит ольха? – совсем негромко шептал один из казаков. – Знающие люди говорят, что нынче Нева подступит к самой ее вершине. Как ударят дожди, как повернет ветер с моря, так вода и подступит. Говорят, допреж такого не бывало.

    А голос уже знакомый:

    – Молчи, дурак!..

    Все, встаю!

    Твердо, окончательно решил встать Иван, но в глубине души, в самой глухой, в самой потаенной ее глубине, в темной бездне, куда даже сам старался не заглядывать, уже понимал – не встанет он, не поднимется со скамьи, никуда не пойдет. С восторгом и страхом чувствовал: подступает час тайный, ужасный. Боялся таких часов, но ждал их. Вдруг мгновенно отступает все святое, чистое, смутную душу скручивает водоворот, летишь, проваливаешься неведомо куда, моргаешь глазами.

    Ох, понял с тоской, наверное, шум устрою. Ох, понял с тоской, впаду, наверное, в ничтожество. И сказал себе, смиряясь почти: вот немножко посижу, теперь совсем немножко. Мне ведь хватит глоточка.

    Но что-то в нем уже повернулось, уютное тепло разлилось по телу.

    Все чаще он поднимал голову, все чаще и внимательнее поглядывал на казачьего десятника, сидевшего напротив него.

    Ишь, пагаяро!

    Глотал горькое винцо, думал – много нынче водится занятного по Санкт-Петербурхским кабакам. Тот же казачий десятник напротив… Сразу видно, прибыл издалека… Платье на нем простое, морда обветренная, бритая, щеки побиты оспой. Ног под столом не видно, но спорить готов – сапоги на десятнике стоптаны. Издалека, видать, притопал в Санкт-Петербурх, и холщовый мешок при нем, брошен под лавку. Почти пустой мешок… Спрашивается, зачем таскает с собой?.. И глаза острые. О царевиче, вишь, вспомнил…

    Тряское болото – петербурхские кабаки.

    В Санкт-Петербурхе все на болотах стоит.

    Все в Санкт-Петербурхе как бы в плесени. Даже портрет Усатого на стене как бы немножко заплесневел. Правда, и на таком портрете государь строг, как всегда: глаза выпучены и бегают. Тоже присматривается к людишкам, не говорит ли кто лишнее? Подумал даже смиренно: вот бедное животное – человек. Все в нем всегда открыто, все в нем напоказ, ничего не скроешь.

    И опять прислушался.

    – Говорят, теперь готовятся в Персию… В Персии Гусейн-шах тиранствует… Сильно изможден вином и гаремом, бунты кипят вокруг него… Поход, говорят, готовят…

    – А нам в Персию не надо, молчи!

    – А чего молчать? Тут не как в якуцком кружале.

    – Вот, вот, – указал десятник. И повторил свое: – Пагаяро!

    Уже голоса в кабаке роились, как пчелы в улье. И Усатый еще хмурее присматривался с портрета. А я чего? – совсем запутался Иван. Я молчу. И даже нашел силы укорить себя: пьян ведь!.. А недавно хотел уйти… К доброй вдове… Своими ногами… И пьянство тут не в оправдание. Сам Усатый со стены строго указывает: кто пьян напьется и во пьянстве зло учинит, того не то что простить, того даже особо наказать надобно, потому что пьянство, особо свинское, никому никогда извинять нельзя.

    Без Бога ни до порога.

    И опять услышал:

    – Молчи, дурак! – так громко, будто ему сказали.

    Но сказали, понятно, не ему; сказали казаку, который, хватив из кружки, забубнил, горячась:

    – Да сам я видел бумаги… Сам подавал бумаги в съезжую…

    – Вот сам и попадешь в съезжую!

    – Ну, кто Богу не грешен, кто бабушке не внук?.. – не унимался казак. – Я ведь чего хочу?..

    – Ну?

    – Одномыслия… Одиначества… Чтоб всем хорошо было…

    – Ишь, чего задумал! А было такое на твоей памяти?

    – Сам молчи! Не пестун ты мне! – возмутился казак. И опять выругался: – Пагаяро!

    Иван опустил глаза.

    За десятником в простом платье и его приятелем увиделось вдруг далекое, всплыло как из тумана – Сибирь… Казаки, похоже, бывалые… Вон портрет перед ними, а они, хоть и бритые, не боятся Усатого. Видели, небось, многое. Ходили по Сибири, может, встречали неукротимого маиора Саплина… Он не мог там не нашуметь…

    Спросить разве?

    Остановись, сказал себе, не гневи Бога.

    И сам себе возразил: так праздник ведь! Самый распоследний голяк пенником угощается. Самого шведа побили, не малость! Мир! Двадцать один год сплошная война, а тут сразу мир! Как не выпить на радостях?

    И еще подумал: много чудесного в мире. Вот ему, например, старик-шептун такое нагадал!.. Может, даже еще и сбудется, подумал весело, даже с некоторым внутренним бешенством. Это ведь только в канцелярии тишь. Там на больших столах зерцало, отписки, маппы, книги с кунштами, то есть с картинками. Он, Иван, некоторые такие книги домой приносил, вдове интересно. Он, Иван, совсем не простой дьяк, он имеет дело с секретными документами. Когда входит в канцелярию думный дьяк Матвеев, Иван не вздрагивает, не вскакивает, как другие. И Кузьма Петрович зовет его ласково, кличет не Пробиркой, а по имени. Уважает Ивана за ум, за умение, за порядок и чистоту.

    Усмехнулся, подумал весело: а вот заговорю с десятником! Я ведь тоже бывал в Сибири. При мне убивцу брали. Дикий парнишка ссек мне палец, а мог голову. Я гусей над сендухой помню. Они летят черны от копоти, так много по Сибири горит костров. Почему, правда, не поговорить с простым десятником?

    Молчи, приказал себе. Таким, как ты, язык режут.

    Сам себя испугался: при таком кураже и еще не в Сибири?

    Вообще-то, Иван боялся нарушить размеренную жизнь – при доброй вдове, при строгой канцелярии. А то было однажды весной, в третий день запоя, что не в кружале, а в храме Божием так впал в туман, что спокойно, на глазах у всех, с невозмутимой неспешностью, снял крышку с чаши святой воды и крышку ту поставил себе на голову. Хорошо, миряне просто выбросили шалуна вон, а могло кончиться Тайным приказом.

    Но как быть, как быть? – снова пожалел себя. Как быть, если накатывает тоска, если сердце щемит, а дождь санкт-петербурхский бесконечен и беспросветен? В Сибири от такой тоски дикующие уходят в леса, садятся на пенек, неделями не берут в рот пищу и так незаметно умирают. Там, в Сибири, никто дикующим мешать не станет – сиди на пеньке и умирай. Это в Санкт-Петербурхе надо от всех прятаться: от Усатого, от приказа Тайного, от строгого думного дьяка, даже от доброй соломенной вдовы.

    Вдруг остро пожалел вдову.

    Личико Елизаветы Петровны оспой немножко повреждено, но глаза синенькие, а душой добра, добродетельна, великодушна. Когда пьяного Ивана привозили на чужой телеге, всплескивала руками, догадывалась – в тоске сирота. Говорила вслух, руки прижав к щекам: «Это тоска в тебе, сирота! Это большая тоска в тебе тлеет, Ванюша! Чувствую, совершишь что-то!»

    А что совершит – не говорила.

    Может, сама не знала.

    Всегда в заботах: полы в дому выскоблены и натерты, печи заново переложены, девки в занятости, дворовые люди при деле, кладовые полны, весело поблескивает чистая слюда в окошках, а кое-где цветные стеклышки. Утром, по доброте, сама отпаивала сироту Ванюшу брусничной водой и квасом. Догадывалась об ужасном: вот совершит что-то!..

    Подняв левую руку, Иван согнул и разогнул пальцы.

    Указательного, правда, не хватало… Зато, подумал, крест на мне серебряный. На чепи тоже серебряной. Как бы память о диком мальчишке… Незаметно поглядывал на выпившего десятника. Душа горела, хотелось сказать десятнику что-то такое звучное, очень восхитить казака, привлечь внимание, чтобы десятник сам спросил.

    Что спросил? А, не важно.

    Спроси, подумал, что хочешь, я отвечу!

    Я многие книги читал, подумал, водился со знающими людьми. «Книгу, глаголемую…» почти наизусть знаю. В той книге много чудесного. Добрая вдова рот раскрывала, когда Иван говорил вслух об острове Макарийском, лежащем под самым востоком Солнца близ блаженного рая. Там молочные реки, кисельные берега. Там девка выйдет, одним концом коромысла ударит, готовый холст подденет; другим концом коромысла ударит, вытянет из реки нитку жемчуга. Там стоит на острове береза – золотые сучья, и пасется такая корова, у которой на одном рогу баня, а на другом котел. Там олень с финиковым деревом во лбу. И там птица сирин – перья непостижимой красоты, пение обаятельное.

    Совсем хорошая книга. Такую прочтешь, и проясняется в голове: сколько ни есть земель на земле, все делятся на ведомые и неведомые. Сам не заметил, как произнес вслух:

    – С одной стороны земли ведомые, а с другой – неведомые… С одной стороны, как бы открытие, а с другой – отыскание…

    И значительно взглянул на казачьего десятника.

    – Ну? – удивился десятник, но спутник его, человек малозаметный, выпивший не меньше, чем его приятель, но все время кутающийся зябко в серый потрепанный кафтан, толкнул его локтем в бок – не твое, мол, дело. И так посмотрел на Ивана, будто он у них кису-суму с серебряными ефимками сманивал.

    – С Сибири, что ли?

    Десятник удивленно кивнул. Он был длинный, жилистый. Такой не явится из близи, он издалека прибыл.

    – А не встречал ли там где маиора Саплина?

    Десятник посмотрел на Ивана, и зрачки у него расширились:

    – Сибирь велика… Где я ходил, там маиоры не водятся… – И откровенно удивился, толкнул своего спутника в бок: – Ты глянь!.. Ну, прямо вылитый Шепелявый!.. – И сразу потерял интерес к Ивану, – наверное, понял его. Принял, наверное, за ярыгу.

    Это Ивана обидело.

    Хлебнув крепкого винца, он пригнул голову и прислушался сердито.

    Кажется, про остров теперь бубнил десятник… Про какую-то пищаль казенную… То ли потеряли они пищаль, то ли украли… А потом спилили с пищали железный ствол и употребили как виноваренную посуду, потому как находились на пустом острове… Может, сами высаживались, а может, высаживали кого… До Ивана не сразу дошла разница – высаживались и высаживали. А ведь сам только что проводил различия – открытие и отыскание… Главное, впрочем, уловил: где-то далеко в Акияне есть пустой остров, а на тот остров все равно ходят или ходили казаки. Может, высаживались, может, высаживали кого.

    Теперь уже Иван удивился: если, скажем, высаживали, то как? Силой, что ли? И заметил, как бы про себя, но с таким расчетом, чтобы его услышали:

    – Ишь, высаживали… Душа-то, небось, живая, крещеная…

    Жилистый десятник поднял голову.

    В его темных глазах, затуманенных винцом, вспыхнул непонятный огонек; хмыкнув, он снова толкнул в бок приятеля: «Ну, в точь Шепелявый!» И, будто сдерживая себя, будто понимая что-то важное, будто специально забывая об Иване, но тем самым, конечно, выказывая свое небрежение к нему, опустил голову, забубнил про свое. Вот вроде привезли в Санкт-Петербурх челобитную… Издалека привезли… Или хотели привезти… Попробуй разберись, если с площади беспрерывно виват несется.

    Да еще рядом ярыга вспыхнул.

    Сидел на скамье побоку от десятника безвредно, пенник глотал, молчал, а потом сразу вспыхнул. Наверное, винцо внезапно зажглось внутри. Сидел ярыга, впрочем, в нательной рубашке, потому как верхнее платье уже пропил. Нос рулем, правый глаз совсем не видит того, что примечает левый. Должно быть, толковый, смышленый человек, коли нос такой; не следовало бы с таким носом шум учинять, сидел бы спокойно, а вот нет, вспыхнул. Сразу, как сухая солома. Глупую голову задрал, весь напыжился, поглядывая на ближайших людишек то правым глазом, то левым. Ну, как не случиться драке, если на тебя посматривают то одним, то другим глазом?..

    А десятник рядом бубнил и бубнил… Какая-то челобитная… Какой-то Игнатий в смыках… Бубнил: какой-то там Яков на острову… Бубнил: того Якова, наверное, мохнатые убьют, а может, он сам бросится в море…

    Пагаяро!

    – Маиора Саплина, спрашиваю, не встречал ли где в Сибири? – повторил, уже начиная сердиться, Иван.

    Вместо ответа ударила вдалеке пушка.

    Собственно, Иван и не ждал ответа. Знал, что на такой трудный вопрос трудно легко ответить. И сам чувствовал, что не истинный интерес подтолкнул его к вопросу, а нечто такое, что тайно, пьяным хитрым соображением он даже сам себе не мог объяснить.

    Зря, что ль, вместо десятника ответила ему пушка?

    Знак, наверное. Знак тайный. Он, Иван, совсем дураком будет, если не поймет тайный знак. Ведь у него уже было когда-то. Сидел в корчме со случайным дьячком – весь в умных рассуждениях. Умильно говорили об основах природы, о том, что чистый месяц – он от духа и от престола Господня, а земля – от пены морской. Ангелы, стало быть, ту пену с морей собрали, а Господь сделал землю. А потом заговорили о том, как гром делается. В этом Иван уступить дьячку не мог, и в тот раз, как вот сейчас, тоже близко пушка в крепости грянула. Говорили умильно о громе, о природе его, и вдруг пушка – бах! на тебе! Ивану тогда тоже показалось – вот знак. И раз уж показалось, раздумывать не стал – жестоко прибил неумного дьячка за неправильные рассуждения о громе. Калугер, почтенный монах в камилавке, в спор вмешался. Иван и почтенного монаха выбил за дверь корчмы. Потом от стражи бежал, земли не касаясь, как аггел грешный. Но ведь правильно понял – знак! И тут тоже пушка грянула. И человек какой-то на острову. Его скоро мохнатые убьют, а может, он сам с тоски в море бросится.

    Как не спросить?

    Спросил.

    4А дальше – понятно.

    Оно ведь как в таких случаях?

    Слово за словом. В кабаке шум. Ярыга, который с носом, как руль, винца потребовал. Ему в винце отказали, он затих, но Иван случайно увидел: ножичком острым, маленьким, этот пропившийся уже полураздетый ярыга незаметно срезал сзади медные пуговки с простого кафтана, в каком сидел рядом с ним казачий десятник. А вот ведь и продаст, все равно не хватит на выпивку, – пожалел ярыгу Иван. А десятник как раз провел рукой по кафтану. Ткань вроде топырится, а медных пуговок начищенных, веселых, нет. Зато рядом ярыга с большим носом, сильно разделившим его глаза, довольно сжимает пальцы в кулак.

    Вот и началось! – весело подумал Иван.

    И угадал. Десятник, каким-то своим особенным звериным, наверное, сибирским чутьем правду почувствовал и, почти не оборачиваясь, внезапно поймал за ухо человека с носом-рулем и уже своим, выхваченным из-за пояса ножичком, коротко отхватил ему ухо. Почти по корень. «Вишь, носатый, – сказал обиженно, показывая отрезанное ухо своему приятелю. – Что удумал! Пуговицы красть!»

    – Да ты што!.. Да ты што!.. – опоздав, растерялся вор. Одной рукой он зажимал обильно сочившуюся кровью рану, другой протягивал казаку пуговки. – Да вот они, твои пуговки, пошутил я… Пришей пуговицы обратно…

    – Ну, тогда и ты пришей! – не оборачиваясь, десятник бросил обидчику отрезанное ухо.

    С того и началось.

    Первым, как следовало ожидать, пострадал одноухий. Его сразу чем-то ударили, – болезного всегда поучить полезно. Самого Ивана завалили под стол, там и лежал, пока наверху над ним ломали столы и лавки. А хуже всего получилось с десятником: когда стража набежала, он портретом Усатого, строгим государевым портретом, дерзко сорванным со стены, отмахивался от ярыжек, решивших его убить. Понятно, слово государево крикнули. Десятника увели, и спутника его увели, и носатого-одноухого увели, из ранее пьянствовавших кто сам по себе разбежался, а кого вышибли за дверь. А Ивана хозяин пожалел – узнал его. Когда все ушли, попинал сапогом: «Вылазь из-под стола… И с глаз долой!..» И самолично выбил Ивана из кабака, запустив вслед казачьим мешком. Убирайся, мол, и борошнишко свое забирай! Решил, наверное, что мешок принадлежал Ивану.

    А у Ивана сил не нашлось.

    Как упал, так и лежал на улице.

    Тогда хозяин вернулся, сочувственно выгреб из кармана все последние денежки и опять же от доброго сердца телегу нанял: отвезите, мол, болезного в Мокрушину слободу, к домику соломенной вдовы Саплиной.

    Ивана и привезли. Вместе с чужим мешком.

    И сейчас, после слов вдовы, Ивана ледяным холодком обдало.

    Что в том чужом не моем мешке? И где теперь тот казачий десятник?

  

  
    Глава III «А веры там никакой…»

    1– Да ты, голубчик, совсем бледный, – изумилась вдова. – Сядь на лавку, сделай милость, не дай Господь, упадешь. – И пожаловалась: – Вот день какой! Сперва кликушу, странницу божью, существо убогое, бьет падучая, теперь ты сильно бледнеешь. – И обернулась к окнам террасы, прислушалась к некоему новому сильному шуму, родившемуся во дворе, даже удивленно прижала ладонь к тому месту на грудях, где билось доброе вдовье сердце: – Кто же так рано изволят быть? – Даже красивым ротиком шевельнула, на коем когда-то сам государь поцелуй сердешный запечатлел.

    Иван не успел ответить. По ржанию сытых лошадей, по особенному стуку коляски, вдова сама догадалась:

    – Так это ж Кузьма Петрович! Дьяк думный!

    Не сказала – брат родной, или как-то еще, а именно так – дьяк думный, и уважительно по батюшке, подчеркнув тем особенное уважение к старшему брату, сама побледнела даже:

    – Вдруг привез весточку от маиора? А, Ванюша? Зачем молчишь? Ты ведь знавал Сибирь. Может оттуль донестись какая-то весточка?

    – Может, матушка, – кивнул Иван.

    А вдова от неожиданной мысли вдруг всплеснула руками:

    – Ванюша, голубчик! Ну зачем ездят в Сибирь? Это ж так далеко! Там, наверное, и народов не существует таких, чтобы к ним надобность была ехать. Всякие нехристи, агаряне, язычники. Я слышала, что они все поныне глупы – золота не приемлют, деревянным харям молятся, лепят идолов из глины. Ну зачем туда ехать?

    – А земли государевы расширять? Разве ж, матушка, не обязаны мы преуспеть в расширении земель государевых? – довольно мрачно ответил Иван, хотя сердце его наконец дрогнуло – ведь не может так быть, ведь совсем не может так быть, чтобы родная сестра ничем не встретила брата, пусть даже утром! Да поставит она наливку!.. Дожить бы… И несколько веселея от такой мысли, от души пожалел далекого, потерянного в Сибири неукротимого маиора Саплина: его, небось, давно съели дикующие… Не могли не съесть… Пусть маиор и мал ростом, только голодному и от малого откусить всегда найдется…

    Вслух, однако, сказал:

    – Нынче государь многого хочет, Елизавета Петровна. У него на всё обширный взгляд. Кузьма Петрович говорил, что даже особенное посольство на двух фрегатах посылают на остров Мадагаскар к пиратам. Хотят принять пиратов в русское подданство, пускай наладят торговлю с Индией. – Сам не понимал, что несет: – Может, уплыли уже фрегаты.

    – Страсти какие! – испуганно перекрестилась вдова, с жалостью разглядывая Ивана. Она понимала причину его бледности, но не шла навстречу, хотела по доброте преподать Ивану урок. – Ох, да с чем думный дьяк пожаловали? С какой новостью?

    Крикнула громко:

    – Нюшка! Неси померанцевую!.. И анисовую неси!..

    Объяснила, понизив стыдливо голос, будто секрет:

    – Кузьма Петрович любит анисовую.

    Хотела добавить – как государь, но забоялась.

    – И индюшку неси!.. Индюшку взгрей!.. – крикнула. – И неси паштеты, грибки, яблоки моченые!.. Нюшка!.. – Укорила Ивана: – Это ты путаешь девку. Она смеется невпопад, и в голове одни глупости… – И заговорила, заговорила, руки прижимая к грудям, ясно, без всяких обиняков показывая, что в их разговоре главное: – Вот земли, говоришь, расширять. Да разве мало у нас земель? И в ту сторону лежат, и в эту, и в другую! К соседям под Москву съездить и то, подумай, сколько ден надо! Мыслимо ли иметь такую страну?

    – Нельзя не расширять, – уже увереннее возразил Иван. У него даже плечи слегка расправились. – Страна живет, пока расширяется. Посмотрите, сколько указов издано государем в последние годы, и все о Сибири! О прииске новых землиц, о серебряных рудах, о непродаже крепкого винца в ведрах… – Спохватился. – Да и души живые!.. Вы же сами подумайте, матушка Елизавета Петровна, кому-то надо эти души спасать! Ведь пока не было в Сибири веры христианской, никто на всей той огромной земле от сотворения мира не слыхивал гласа псаломского.

    Теперь, когда девка Нюшка, глупо хихикая в ладошку, выставила на стол и анисовку, и померанцевую, Ивана внезапно пробило потом. От слабости, от собственного ничтожества, конечно. Незаметно перекрестился и сказал сам себе – все! Сейчас сниму ужасную тяжесть с сердца, и все! Ни глотка больше! Никогда! Не надо мне больше ничего такого. Никаких этих наливок не надо, никакого винца. Только один глоток. Сейчас. Для общего здоровья… Но, конечно, большой глоток, на всякий случай поправил он себя. Единый не сокрушит.

    У него даже во рту пересохло. Больше никогда в жизни ни в один кабак ни ногой! Вообще ни в один! – твердо решил. Ни по каким праздникам! Сейчас сделаю один глоток, и – все! Отныне буду жить тихо, мирно, ни в чем не обманывая добрую вдову. Это ж как хорошо тихо жить! – обрадовался он. Зима, к примеру. Снег упадет. Холод такой, что птички мерзнут на лету, разбиваются о дорогу, как стеклянные, а в деревянном дому соломенной вдовы Елизаветы Петровны тепло, печи истоплены. При огне можно неспешно беседовать с доброй вдовой. О неукротимом маиоре Саплине, потерявшемся в ужасной Сибири, о разных чудных вещах, о знамениях Божьих, о звездах с хвостами. А можно вслух читать книгу «Хронограф». Вдова любит, когда ей читают вслух. Добрая вдова живо представляет себе далекое. Ей читаешь, а она все как будто перед собой видит. Будто прямо перед нею открываются пространства… Вот пробивается сквозь снега маиор верхом на олене, как на рогатом коне, и стрелы дикующих густо летят… О чем бы ни читал Иван, добрая вдова все приводила к неукротимому маиору.

    Один глоток, и все! Начну новую жизнь – тихую, пристойную. В канцелярии думного дьяка много столов, шкапов, шкапчиков, полок; из всех тайных мест выброшу припрятанные шкалики, чтобы не было соблазнов. Или отдам те шкалики подьячим. В каждом шкапу теперь, как положено, буду хранить только маппы и книги.

    Даже жаром обдало Ивана от таких добрых мыслей.

    Ясно представил. За окнами дождь, сырость, гниль, а может, мороз, стужа, зато в канцелярии сухо, тепло. На столах и на лавках развернуты чертежи далеких земель и морей, даже тех земель и морей, что пока известны только по слухам. Толмачи шевелят губами, писари скрипят перьями – одни перекладывают на русский немецкие да голландские книги, другие переносят на чистые листы разные куншты, чертежи, маппы. А он, Иван Крестинин, особенный дьяк, занимается совсем особенным чертежом – секретным огромным подробнейшим, на котором указаны все пути, ведущие в Сибирь и дальше Сибири.

    Повел плечом, возбуждаясь. Он, как Иван Кириллович Кирилов, дождется своего часа. Иван Кириллович начинал когда-то в Ельце простым подьячим, а теперь сенатский секретарь. Усатый умеет подбирать к делу людей. Лучшие в России маппы на сегодня вычерчены Иваном Кирилловичем. Когда Усатому однажды понадобилась большая и точная маппа сибирских земель, потому что китайцы и русские начали ссориться из-за перебещиков-мунгалов, именно Иван Кириллович рано утром положил перед государем нужную подробную маппу, выполнив ее всего за одну ночь.

    Снова подумал о теплой печке, о пуржливой долгой зиме… Известно, под изразцовыми обогревателями тепло, к изразцам можно прижиматься всею спиною… А вот уж если совсем озябнешь… Нет, нет! – оборвал себя Иван и быстро перекрестился. Это бесы подсказывают, что следует делать, если у печки совсем озябнешь… А пока крестился, добрая вдова набросилась на глупую девку Нюшку, завороженно застывшую в дверях, – та глупая девка глаз не могла отвести от Ивана.

    – Ну, выпялилась, бесстыжая! – рассердилась вдова. – Иди встреть Кузьму Петровича. Видишь, я в простом.

    – Да брат же, поди, – дерзко ответила Нюшка. – Простят.

    – У, бесстыжая!

    Нюшка бесстрашно фыркала:

    – А чего они все щипаются? Ровно гуси.

    И все показывала, показывала взглядом на Ивана.

    2– Ох, рада, батюшка! – всплеснула руками соломенная вдова. – Ох, рада вас видеть!

    – Не лукавь, – думный дьяк Матвеев, грузный, как перегруженный морской бот, приземистый, плечистый, в новом кафтане, в парике с косичками, который он сразу по-домашнему стянул с головы, неторопливо перекрестился на образа и покачал седой головой, заодно с укором глянув и на Ивана. – Ох, матушка, играешь с огнем!

    – Да о чем ты? – испугалась вдова. – Или случилось что?

    – Не лукавь, не лукавь, – строго покачал головой думный дьяк. – Опять принимаешь в доме кликуш да странниц? Опять стаями клюшницы у тебя пасутся? Забыла, что сказал государь? Кликуше, коль поймана в первый раз, плетей всыпать, а попадет на кликушестве второй раз – ободрать кнутом. А коли уж и этим не уймется, рвать язык, чтобы кликать впредь неповадно было!

    – Да что ты, батюшка! Разве кликуши Богу не угодны?

    – Они Отцу Отечества не угодны!

    – Ох, Петрович, – вздохнула добрая соломенная вдова, как бы случайно, как бы одним своим хорошеньким синеньким глазом осторожно косясь в незадернутое окно закрытой террасы. Там два человека, сопровождавшие коляску думного дьяка, уверенно, как пастухи старых гусынь, грубо гнали со двора святых странниц. Странницы подбирали на ходу длинные полы ношеного не первый год платья и негромко печально вскрикивали. – Ох, Петрович, ох, батюшка, знаю, умен ты, но мне-то, вдове, откуда знать разное? Ты вот придешь, расскажешь – я только и запомню. Или Ванюша что прочтет – тоже запомню. Но ведь одна я, совсем одна на свете живу, батюшка, от кого узнавать новости, как не от странных людей? Как могу оттолкнуть убогих? Ходючи по свету, много слышат. Опять же, видения у них.

    – Видения? – еще строже свел темные брови дьяк. – У меня, матушка, тоже некоторые видения. Как веки сомкну, так качается перед глазами любезный князь Гагарин Матвей Петрович. Небось, проезжала, матушка, мимо Юстиц-коллегии, видела большой столб, видела, как истлелое тело обкручено цепями, чтобы раньше времени не развалиться? А ведь Матвей Петрович, матушка, так тебе скажу, был нам не чета. – Этим ужасным нам Кузьма Петрович незаметно, но все-таки подчеркнул свое доброе расположение к сестре и к племяннику: – Князь, губернатор сибирский, его сам государь любил, вот кем был Матвей Петрович Гагарин! А теперь мертв и числится вором… А ты, матушка? Коль уж сказано: не воруй! – держись правил. А то начнут все своевольничать… Сама подумай! Ведь случись что, никто тебе не поможет. И отсутствующий маиор тебе не поможет. Пройдется кнут по мяхкому телу – за непослушание, за то, что, нарушая государев указ, привечаешь кликуш. Что, ободранная, скажешь возвратившемуся маиору?

    – Ой, страшное говоришь!

    – А ты бойся, бойся, матушка. Помни и бойся. Чаще ходи к молитве. Во время молитвы возжигай больше лампадок перед иконами. Они озарят иконы и как бы восполнят недостаток внутреннего рвения. – Думный дьяк покачал головой. – Тебя, матушка, конечно, не повесят на столбе перед Юстиц-коллегией, но нежную спину тебе пожгут, ох, пожгут веничком подпаленным. – И быстро повторил вопрос: – Что потом возвратившемуся маиору скажешь?

    Вдова так и замерла.

    Представила, наверное, неукротимого маиора Саплина, вдруг вернувшегося домой, и спину свою, круто исполосованную кнутами. А думный дьяк между тем, не глядя на сестру, налил анисовки. Выпятил толстые губы: ишь, рюмки серебряные, черненые – сами просятся к губам. Хмыкнул, неодобрительно покосился на Ивана, тоже неловко наполнившего рюмку, и сразу выпил. Зажмурившись, аккуратно подцепил из глиняной чашки скользкий гриб. Все делал как бы еще с некоторым укором, как бы еще упрекая за некоторые нарушения, но уже отходя сердцем.

    Сам перевел разговор.

    Неторопливо перевел разговор, поглядывая пристально на Ивана:

    – Ты, Иван, теперь будь готов. Хочу тебя строго предупредить: ничего лишнего. Блюди себя каждый час. Скоро много будет работы.

    И объяснил:

    – Государь сейчас особенно смотрит на восток. Войну со шведом, слава богу, славно закончил, только дел у него меньше не стало. Часто говорит государь о востоке и думает о нем. Думаю, что скоро понадобятся новые ландкарты и новые чертежи и маппы. Не подведи меня, Иван, держи под рукой инструмент, в любой момент может понадобиться. И главное, блюди себя. Не дай тебе бог, Иван, забыть про мои слова.

    Иван согласно кивнул.

    Горячее живительное тепло, будто прижался животом к изразцам жарко протопленной печи, враз охватило его изнутри. Он даже перестал слышать думного дьяка. Дожил, дожил! – счастливо стучало в сердце… Дал Господь, дожил!.. А завтра… Ну, что же завтра?.. А завтра опять что-то случится…

    И вдруг опять вспомнил: мешок!

    Но сейчас это воспоминание испугало его меньше. Подумаешь, мешок! Вот велика пропажа! Казачий десятник сам виноват в проступке. Зачем отмахнул ножом ухо ярыге? Зачем схватился махать на людишек портретом Усатого?

    Подумал тепло: еще одну рюмку выпью.

    И еще подумал, с некоторым одобрением даже: ведь не с кем-то сидит, не в кабаке сидит, и выпьет рюмку сейчас не с кем-то, не с ярыгами подозрительными, а с самим Кузьмой Петровичем, с думным дьяком, с дядей родным. Кузьма Петрович плохому не научит. Да и остановиться ему, Ивану, в питии не великий труд. Ему, Ивану, все по плечу. Он только одну еще поднимет и остановится.

    Почти не слыша, он кивал, простодушно глядя на думного дьяка светлыми, от крепости настойки повлажневшими глазами. И опять кивал. Чего, дескать… Конечно, понимаю… Понадобятся редкие маппы, выполним… Понадобятся ландкарты, вычертим… Я, Иван Крестинин, дьяк опытный, секретный, знаю свое дело.

    Но что-то вдруг дошло до Ивана.

    Что-то в голосе думного дьяка прозвучало не совсем так, как обычно. Что-то прорезалось тревожное. Добрая вдова это тоже отметила. Правда, думный дьяк тянуть не стал, сам объяснил внутреннюю заботу:

    – Людей не хватает, матушка. Государь нынче везде ищет умелых людей. Народу вроде бы много, а умелых людей не хватает. Один дурак, другой лентяй, третьего вообще надо держать под замком, чтоб глупостей не наделал. Самых лучших, матушка, извела война. Вот и срываем с мест то одного, то другого нужного человека. Каждому бы сидеть при своем главном деле, развивать его, а мы хватаем нужного на своем месте человека и шлем туда и сюда, потому что никак по-другому не получается. А особенно… – думный дьяк выпуклыми блестящими глазами уставился на Ивана, будто осуждая его, – особенно не хватает людей ученых… Вот наш маиор хорошо знал воинское дело, не просто напевал военные песни… – думный дьяк опять многозначительно покосился на Ивана. – Вот наш маиор обучал волонтеров воинскому делу, приносил этим большую пользу отечеству, а все равно пришлось отправить его в Сибирь, потому как на тот момент не нашлось под рукой у государя более надежного человека… А сейчас… – задумчиво повторил думный дьяк. – Сейчас, когда закончилась война, умных и умелых людей особенно не хватает… – Выпятив толстые губы, вяло пожевал гриб и добавил несколько растерянно: – А государь говорит, что пора находить славу государству не только через кровавые баталии, но и через разные искусства и науки.

    И опять несколько растерянно пожевал гриб, как бы прикидывая произнесенные государем слова на цвет и на вес.

    Добрая вдова испуганно переспросила:

    – Так и сказал? Да к чему б это?

    Думный дьяк нахмурился:

    – А к тому, матушка, что ты слова мои запоминай да сама не будь дурой. Ни с кем не делись сказанными мною словами. Ни с сенными девками не делись, ни с дворней, ни тем более с клюшницами беззубыми. А сама готовь письмо. В том тебе поможет Иван. – И кивнул, как бы разрешая на этот раз окончательно: – Готовь большое письмо. Все расскажи о своей жизни, что хотела бы рассказать своему маиору. Бог даст, будет неукротимый маиор держать твое письмо в руках.

    – Да как?! – одними губами выдохнула вдова.

    – Бог милостив… – выдохнул Матвеев. – Ждем тайного указа – в Сибирь посылать людей. Готовится тайная экспедиция, матушка. За золотом, за серебром, за мяхкою рухлядью, за рыбьим зубом. Помнишь, как ходил на Камчатку Волотька Атласов? Только сейчас дело затевается куда серьезнее, сейчас государь сам шлет людей. Не по приказу воеводы якуцкого, и не по приказу прикащика анадырского, и не по своеволию пойдут люди в Сибирь, а по приказу самого государя и с его помощью. И пойдут дальше, чем ходил даже Волотька Атласов. Смотришь, непременно кто-то встретит маиора в снегах…

    – В Сибирь? Снова в Сибирь? – тревожно перекрестилась вдова. – А я так слышала, что затевается поход в Персию.

    – Не дай тебе бог, матушка, сказать о таком кому другому! – окончательно рассердился думный дьяк. – Ох, не доведут тебя до добра глупые странницы да нелепые кликуши. Крикнут на тебя слово государево, матушка, попадешь в Тайный приказ!

    – Молчу, молчу! – испуганно вскрикнула вдова, мелко перекрестив рот. – Молчу, Петрович. Ты меня прости. Ты говори, как говорил, я теперь никаким твоим словам мешать не стану.

    – Ждем гонца из Сибири, – помедлив, объяснил Матвеев. – Как получим новости, так впрямую займемся походом. Тебе, матушка, большего знать не надо, я и без того лишнего наговорил. Хватит Сибири быть страной чужой и далекой. Пойдут в Сибирь сильные люди, а неукротимый маиор, наоборот, вернется. Не верю, чтобы такой неукротимый человек где-то пропал, поддался дикующим.

    – Найдете маиора? – с глубокой верой выдохнула вдова.

    – Найдем, матушка. Крещеная кровь не пропадает. – И глянул внимательно на вдову: – Вижу, халат на тебе… Тот самый? Апонский?.. Тот, что оставлен был Волотькой Атласовым?..

    – Тот самый… – впала в краску соломенная вдова. – Волотька… Только теперь надеваю редко… Берегу для своего маиора… Вот только как защемит сердце, так надену. В нем как бы по-особенному чувствую Сибирь. – Быстро перекрестила грешный рот, объяснила: – Вот надену, сразу вспомню Волотьку. Каким он был, когда приезжал… Он же останавливался у маменьки, я его хорошо помню… – Соломенная вдова мечтательно возвела глаза горе́: – Я помню, Волотька был как медведь, покойная матушка сильно над ним смеялась. Но ловок… Всех служанок перещипал, глаза как синька… Ты, помню, маменьку предупреждал, что, значит, зверовиден тот казачий пятидесятник, в обществе никогда не бывал, может не угодить, непристойные слова употребляет в беседе, дак Волотька ведь и не знал других слов, для него все были приличными, – вдруг разгорячилась вдова. – Только маменька сразу поняла Волотьку. Чего не рычать медведю, коль он приспособлен к рычанию? А особенно подарки Волотькины всем пришлись по душе… Бобры, лисицы красные… Только, помню, батюшка, что некоторые соболи были без хвосты и Волотька так маменьке объяснял: камчадалы, среди коих побывал, по дикости своей собольи хвосты подмешивают в глину, чтобы, значит, им, дурным, горшки покрепче лепить, чтобы глину с шерстью вязало… Мы сильно дивились. А халат этот… Волотька говорил, что из Апонии халат… Называл хирамоно… – Вдова покраснела, выговаривая трудное слово. – Говорил Волотька, что халат выменял у истинного апонца. То ли на серьгу выменял, то ли на деревянную ложку. Сейчас не помню. – И спросила с любопытством: – Ишь, Апония. Далеко, наверное, такая страна?

    – Да кто ж ее знает, матушка? Говорят, где-то на восходе, туда никто пока не ходил, – ответил думный дьяк. – Но скоро пойдут, даст бог, пойдут. Многие ведь живут, не думая ни о чем таком, а государю всегда интересно. Он как раз смотрит сейчас в сторону Апонии.

    Добавил загадочно:

    – Всё узнаем…

    И еще добавил:

    – Помнишь, матушка, находился при Волотьке один агарянин – маленький, тощий человечек? С тем агарянином сам государь беседовал. Понимал, что вот пусть и маленький, а знает, наверное, путь в Апонию. А сейчас… – Вздохнул тяжело: – Сейчас все по новой надо начинать, матушка… Все по новой… Правда, сейчас всем будет легче…

    Помолчал и объяснил мысль:

    – Нет войны. Сейчас мир вечный.

    3Отставив витую серебряную рюмку, Матвеев исподлобья разглядывал охмелевшего, обмякшего Ивана. Слаб человек…

    А думал Матвеев не об Иване, думал о Волотьке Атласове.

    Странен народец русский. Один слов, кроме как непристойных, никаких не знает, а другой от детства молчун. А третий, тот, наоборот, пьет да веселится, трещит без умолку, нисколько не стыдясь содеянного. Маменька покойная насколько была строга, при ней молодые полковники криком шуметь стеснялись, а вот зверовидный анадырский прикащик Волотька Атласов сразу покорил покойницу. В силе был, белокур. Ходил на край земли, общался с дикующими, ел пищу скаредную. Где ему было набраться пристойных слов? Маменька – молодец, уши не затыкала, оказалась умнее всех. На Волотькины грешные слова, от которых другие падали в обморок, отвечала, смеясь: где ж мне, женщине бедной, понять такое? Зато и Волотька не сводил с нее глаз. По истинной дружбе немало от своих богатств оставил Матвеевым.

    Думный дьяк пригубил рюмку.

    Он близко стоял к царю, способствовал Волотьке. Например, он сразу осознал, что анадырский прикащик говорит о значительном. Когда снимали скаски с прикащика в Сибирском приказе, сразу осознал, что грубый, но широкий прикащик говорит о совсем особенном крае. Там, на Камчатке, куда Волотька водил казаков, и климат совсем другой – снежный, но теплый. Там рыбы другие, сытные, их из рек берут прямо руками. И горы как огненные стога, из них искры сыплются, дым идет. Совсем новый край, богатый, а потому нуждающийся в крепкой хозяйской руке. А то все воровать горазды. Пошлешь честного человека в богатое место, а он там как заболеет: все под себя гребет и жалуется беспрестанно, что вот-де это не он виноват, это дикующие обоз разбили, это бурей затопило нагруженный коч, это заблудились в глухомани глупые служилые. А сам жирует, как пес, потеряв честность.

    Вспомнил, как вызвали Атласова в Москву.

    За свои тяжкие службы, за покорение новой страны Камчатки Волотька бил царю челом – просил пожаловать быть в Якуцке у казаков казачьим головою. И был пожалован. Никому тогда в голову не приходило, что окажется будущий голова дерзок более, чем казался.

    На новый, 1702 год все видные ворота в Москве были густо оплетены праздничными царскими вензелями из можжевельника и еловых лап. Пальба, шум, фейерверки. Заодно отметили победу под Ересфером, где Борис Петрович Шереметев крепко побил шведов, забрал в плен артиллерию и обозы. Правда, звонницы молчали, подавал голос только Иван Великий. По совету мудрого думного дьяка Виниуса все колокола с церквей были сняты и свезены к литейщикам, чтобы быть перелитыми на пушки. Волотька Атласов, бывший анадырский прикащик, пятидесятник с Камчатки, всему дивился – отвык. Увидел солдат – стройно шли в треуголках, в кафтанах по колено, к ружьям привинчены багинеты, аж побледнел от волнения: ему бы на Камчатку таких. Там все дикующие попадали бы с деревьев.

    Рядом с Атласовым, еще сильнее дивясь на никогда прежде невиданное, прихрамывал маленький иноземец по кличке Денбей. Волотька подобрал того иноземца на реке Иче на новой земле Камчатке, и был тот иноземец не с Камчатки, а откуда-то еще дальше: сам, например, объявил, что он из далекого Узакинского княжества. Может, так и было. Плыл куда-то, а бусу, судно его, выбросило бурей на Камчатку.

    – Мне бы таких… – вслух завидовал пятидесятник, глядя на новых русских солдат.

    – Не говори так, – строго предупредил Матвеев. – То люди государевы.

    – А мы разве нет?..

    За смелость и дерзость вызвали Атласова в Преображенское.

    Думный дьяк хорошо запомнил тот день. Снег кружило, морозец. Тесный двор в Преображенском забит возками, санями. У ворот почему-то стояла карета. Смеялись драгуны у коновязи, ласково похлопывали лошадей. Все по-простому, все как бы не по-царски. Атласова и иноземца думный дьяк провел в дворец особым путем – через заднее крыльцо прямо в государевы апартаменты. Дубовый паркет, степенные люди ходят, а в пустой комнате у окна – военный великан в форме бомбардира.

    Атласов, увидев государя, смутился, но государь оказался прост – приказал водки выпить с дороги. Закусывали пастилой – кислой, терпкой. Пришел краснощекий толстяк в седом парике – Иоганн Тессинг, печатник. Он по особому разрешению царя продавал в России беспошлинно напечатанные в Амстердаме книги и карты; услышав о походах Атласова, очень просил о встрече.

    – Это кто ж? – удивился государь, увидев маленького апонца. – Несоразмерен по виду, – наверное, в бедной стране растет?

    – Индеец из Узакинского государства, – смело объяснил Атласов и непонятно добавил, чтобы, наверное, лишнего не сказать: – Пагаяро!

    Выпуклые глаза царя остановились на Атласове:

    – Что за слово?

    Пятидесятник смело тряхнул светлыми кудрями, но думный дьяк вовремя вмешался:

    – Это по-апонски. Так говорят в Узакинском государстве. Для народа слово. Совсем простое.

    Царь понял, засмеялся.

    На мгновение круглую, как яблоко (и с румянцем) щеку передернуло судорогой, дернулась родинка на той же правой щеке. Матвеев, предупреждая нетерпение государя, заговорил:

    – Сего узакинского индейца сей пятидесятник, – указал на Атласова, – силой отбил у дикующих на Камчатке. Был апонец слаб, сильно заскорбел ногами от недоедания и холодов. Дикующие держали его у себя как полоненника. Индеец, увидев казаков, пал в ноги пятидесятнику, заплакал горюче. Вот-де он есть Денбей, сын Диаса, важный барин из Нагасаки. А Нагасаки, сказал, город апонский, иначе нифонский. А в Апонии царь есть, сказал, звать Кубо-Сама, живет в Ендо, и еще у них есть царь, зовут Дайре-Сама, тот живет в Миаке. Умный оказался апонец, даже книжка при нем была – хитрые знаки на каждой странице, будто птицы лапками наследили…

    – Денбей, индеец указанный, плыл на бусе из города Осаки в город Иеддо того же нифонского царства, – объяснил Матвеев государю. – Была нагружена его буса рисом, сарацинским пшеном, водкой рисовой, а еще сахаром и сандаловым деревом. Буря носила бусу по морю несколько недель, вышла из запасов пресная вода, рис варили на водке, камку дорогую пустили на парус, известно, за свой живот ничего не жалко. В тумане пригнало бусу к острову, там в тумане апонцев полонили дикующие. Самого Денбея ранили в руку стрелой, других убили, полотно и железо отобрали. Рис, сарацинское пшено, дикующие попробовали на зуб, не понравилось, выбросили в воду, совсем глупые. Туда же водку вылили, чтобы бочки под рыбу взять. Вот остался Денбей один, всех убили, а буса его, наверное, и сейчас лежит на отмели.

    – Ну, врешь! Апонец? – царь взглядом измерил иноземца, как мелкого зверька. Щека от интереса страшно дрогнула, опять прыгнула взад-вперед темная родинка, ощетинились усы. Смотрел на апонца, как кот на хорька, потом спросил сладко: – Сосед, значит?

    Приценился к ростику апонца, раздумчиво спросил, уже у Атласова:

    – Грозен сосед?

    Атласов усмехнулся:

    – Мал да сморщен, там все такие. Видя кровь, стенают отчаянно, пагаяро. И заплаканные глаза широким рукавом закрывают. И падают на землю без чувств. Мне бы суденышко, государь, да пару пушек, да зелья порохового, я б ту Апонию за полгода насквозь прошел.

    – Ну? Насквозь? – удивился царь, но поверил.

    – Богат сосед? – переспросил.

    – Живут на разных островах, – задумался Атласов. – Возят на продажу сахар да рис, платья шелковые, лаковую посуду. Везут золото.

    – Врешь!

    – Да ей-богу! – Атласов размашисто перекрестился. – Апонское золото, оно в пластинках. А на пластинках всякие значки. Как в книгах. Денбей говорит, у него на бусе было два ящика золотых пластинок.

    – Где ж они?

    – Дикующие отобрали.

    – Дикующим они зачем?

    – Малым детям отдают. Для игрушек.

    – А путь? Как лежит путь в Апонию? Далеко?

    Атласов усмехнулся:

    – От Москвы, может, далеко.

    Царь перебил гневно:

    – Думай, дурак! И Сибирь – мои земли!

    – Воистину так.

    – Пушки дам, людей дам, отобьешь острова, возьмешь золото?

    – Возьму, – быстро ответил Атласов. – С мыса Лопатка видел в море острова. Они гористы, в дымке лежат. Наверное, Апония за островами.

    – Что за Лопатка?

    – А нос камчатский. С него в ясную погоду далеко видно. Но те острова еще не Апония. Апония дальше. Может, три перехода.

    – И золото есть? – повторил государь Петр Алексеевич, раздувая усы, въедливо рассматривая апонца.

    – Говорят, много.

    – Государь!.. – вдруг плачуще упал в ноги апонец, запричитал по-русски: – Вели отпустить домой!..

    Улыбка слетела с круглого лица царя.

    Долго смотрел на распростершегося у его ног маленького человечка, потом сказал, отворачиваясь:

    – Ишь, научился…

    И приказал:

    – Окрестить апонца. Пусть научит своему языку трех-четырех наших русских робят. Тогда отпустим.

    А на Волотьку глянул с одобрением.

    Преодолев смущение, Атласов отвечал царю смело, часто по давней привычке вставлял в разговор нерусское слово «пагаяро». Потом в Сибирском приказе все сказанное еще раз повторил, только уже подробнее. Государь милостиво отпустил пятидесятника, позволил вернуться в Якуцк уже головой казачьим – со всеми правами, и Волотька на радостях не сдержался. Душа пела, силы играли. А край ведь огромный, пустой, людей мало, кураж над зверем не выкажешь. А у Волотьки было теперь право – получить в Сибири за счет правительства товаров разных на сто рублей в награду за присоединение Камчатки к России. Чем тащить товары на себе по всей Сибири, лучше было взять ближе к месту.

    На Верхней Тунгуске встретили судно богатого купца Логина Добрынина.

    «А ну, перегружай к нам товары!»

    «Не буду. Это мои товары!»

    «Ах, твои!»

    Свистнули люди Атласова, по-разбойничьему прыгнули на судно, побросали людей в воду. Все товары забрали вместе с судном. Из купеческих людей повезло только Фролу Есихину. Он, брошенный за борт, волею Провидения жив остался. Добравшись до Якуцка, пошел к воеводе Дорофею Афанасьевичу Трауернихту, бритому недоброму немцу. Дорофей Афанасьевич, дождавшись разбойников, посадил всех в железы, а сам новоприбылый казачий голова был пытан и брошен в тюрьму. Тогда же на Камчатку вместо Атласова отправили прикащиком Зиновьева – из казаков.

    Лучше бы сидел Волотька в железах, подумал Матвеев печально. Из железа вытащить можно, из могилы не вытащишь. А Волотька нет, он все время рвался на Камчатку, любил силу, богатство, волю, – а где же делают богатство, где проявляют силу, как не в новых краях? Когда наконец в седьмом году, по прощению вновь отправили Атласова на Камчатку, он там не пожил много. Зарезали Волотьку собственные казаки…

    А в семьсот втором, в январе, в царском селе Преображенском кто мог угадать, какая у кого судьба впереди? Кто вообще в мире может это знать – у кого что впереди? Государю Петру Алексеевичу Атласов понравился, государь смеялся, слушая рассказы пятидесятника, жадно задавал вопросы. Рыба породистая, на семгу похожа, идет нереститься, а в море не возвращается? Да почему?.. Соболь на Камчатке плох, тепло ему на Камчатке? Да почему?.. Может, хлеб сажать можно на Камчатке, раз там не знают хлеба?.. Ну, и все такое… Раздраженно дергалась царская щека: вот как велика собственная страна, никогда ее самолично не объедешь, не оглядишь!

    Дергалась щека царя: море!

    С Камчатки, наверное, можно пройти на Ламу, а с Ламы прямой путь в Китай. И с Камчатки же, наверное, нужно приискивать путь в Апонию. А то и в Индию. А то и в другие страны. Захлебывался от нетерпения: дальше что?..

    Но об этом и Атласов сказать не мог.

    Прощаясь, государь спросил:

    – А вера? Есть на Камчатке вера?

    – Нет веры там никакой. Одне шаманы.

    4Пагаяро!

    Думный дьяк прислушался к лепету вдовы.

    – Ох, Волотька! – лепетала вдова. – Маменька-покойница все спускала Волотьке. Старинного склада был человек. А я боялась Волотьку, по младости лет думала – вдруг укусит! Зубы у него были большие, по краям выщерблены, будто впрямь грызся с кем-то. И пахло от него необычно. Как точно – сказать не могу, но пахло. Может, зверем. И взгляд – чистый дьявол. Я все присматривалась к Волотьке, – может, есть у него и рожки? Только зачем рожки к такой медвежьей силе? Боязно было мне, а вот тянуло меня к Волотьке. Он даже знамение шире, чем другие, от души клал.

    Со значением глянула на Ивана:

    – Вот только на язык был несдержан…

    – И то, матушка, – подсказал Матвеев. – Ты тоже попридержи язык.

    И пожалел Ивана.

    Хорошо помнил гадание старика-шептуна (о том гадании знали все Саплины, да Матвеевы, да выжившие Крестинины), но давно перестал верить в то гадание: племянник поднялся слабым. Только в канцелярии и хорош, хоть там прозвали его Пробиркой. По-настоящему ему бы сабелькой махать, шагать по жизни рядом с неукротимым маиором Саплиным, а он…

    Слаб, слаб.

    Особенно на винцо.

    В самом нутре Ивана прячется слабость. Русская, вечная. Никогда такому не дойти до края земли, не обратить на себя внимание царствующей особы, даже дикующую не полюбить. А государь, вздохнул, как никогда нуждается в умных людях. Жадно присматривается к каждому человеку. Сын плененного крестившегося еврея? Служил при дворе боярина Хитрово? Сидел в лавке московского купца? Да какое кому до этого дело, если это сам умный Шафиров?.. Сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской церкви? В детстве свиней пас? Да какое кому до этого дело, если это сам деловитый Ягужинский!.. Сын вестфальского пастора? Начинал толмачом в Посольском приказе? Да какое кому до этого дело, если это сам мудрый Остерман?..

    О графе Остермане Андрее Ивановиче Матвеев думал особо.

    Оракул – так прозвали графа.

    И было за что.

    Умел Андрей Иванович предугадывать большие события, умел быть осторожным. Особо отмечен был государем во время Прутского похода – на многое уговорил турков. Если надо, строго круглил бровки, внимательно всматривался в человека карими глазами, совсем как сова. А может, лисица… Некоторые так и звали его – лисица-немец. Зато понимающие жизнь называли Андрея Ивановича – Оракул! Судьба не раз сводила думного дьяка с графом Андреем Ивановичем, особенно по секретным делам, всегда встречались с приязнью.

    Ладно, не о том речь…

    Вздохнув, взглянул на Ивана.

    Вот тоже способен. Ко многому способен. Но слаб, слаб. Всегда может перетолмачить немецкую книгу, учинить любую самую сложную ландкарту, но слаб, слаб. Не чета маиору Саплину.

    Невольно мыслями перекинулся на маиора.

    Где сейчас маиор?

    Сибирь велика.

    Два года назад под величайшим секретом государь Петр Алексеевич послал к Камчатке специальный наряд – геодезистов Евреинова да Лужина. Дал им задание, о котором не знали даже в Сенате: без шума прибыть в Охотск, там служивый человек Кузьма Соколов, отправленный еще ранее, довершит строительство большого судна. На указанном судне плыть через Ламское море к югу, приглядываясь к каждому новому берегу. Государь хоть и раздражается необъятными пространствами собственного отечества, но распространять пространства всегда готов. А для этого люди нужны. Уверенные, сильные люди. Теперь, когда шведы не висят на загривке, можно подумать о многом, о чем раньше и мечтать не смели. Та же Апония. Вдруг даст серебро, золото? Вдруг начнется с Апонией хороший торг? А лаской не дадутся, пушкой таких пугнуть.

    Вздохнул, еще выпил рюмку.

    Кириллов Иван Кириллович, сенатский секретарь, открыл недавно по секрету, что в бумагах царя уже несколько лет лежит проект о разыскании свободного морского пути от Двины-реки до самого Амурского устья и до Китая. Не зря, не зря приглядывается государь к востоку. Твердолобую Европу не обхитришь, к большому океану сквозь нее не проскочишь. Значит, остается Сибирь.

    Заныло сердце.

    Боялся, ткнет однажды государь прокуренным желтым пальцем: а ты, дескать, почему здесь, Матвеев? Почему тебе не сходить в Сибирь?.. Знал: если ткнет пальцем, не откажешься. Это ведь только Волотька Атласов ничего не боялся, скор был на ногу. Сегодня здесь, завтра там. Пушку на санки и пошел до края земли. Где остановился, там и окружил себя стенами. А где остановился, там ему и добыча… Любил добычу… За то и был зарезан своими же казаками… Жалко Волотьку Атласова, он, Матвеев, большие виды имел на него. Знать бы, кто зарезал казачьего голову?

    Вздохнул. Сказал, поднимаясь:

    – Готовь, матушка, письмо маиору. Кажется мне, что скоро будем иметь оказию.

    Сказал, будто грех какой отпустил сестре.

  

  
    Глава IV Путь в Апонию

    1И появилась в жизни Ивана тайна.

    Ветра вой, стужа в ночи, зимний Санкт-Петербурх занесен снегом, ветром просвистан, отпет воем собак, а в доме соломенной вдовы тепло, в свете свечей изразцы печные мерцают, как сахарные, в печи угольки потрескивают. Может, к гостю…

    Впрочем, откуда бы поздний гость?

    Соломенная вдова Саплина, уютно укутав ноги в меховую полость, рассеянно слушала чтение Ивана. Письмо маиору давно было сочинено и отдано думному дьяку, он о нем больше не говорил. Оставалось ждать, что и делала терпеливая вдова, рассеянно прислушиваясь к легкому всхрапыванию девки Нюшки, подремывающей за тонкой стеной – вдруг что понадобится барыне?

    – «Изобильно в том Сибирском царстве зверей всяких. Соболи дорогие, лисицы черные, красные, и иного зверья бесчисленно…»

    Читал Иван вдумчиво.

    – «И в том же Сибирском царстве люди разноязычии. Первыи – татары, потом вогуличи, остяки, самоядь всякая, лопане, тунгусы, киргизы, колмаки, якуты, мундуки, шиляги, гаритили, имбаты, зеншаки, сымцы, аринцы, моторцы, точинцы, саянцы, чаландасцы, камасирцы…»

    – И иных много, – сокращал чтение Иван.

    – Придумываешь!.. – корила, дивясь, вдова. – Какие такие имбаты? Такое вслух произнести стыдно. Какие сымцы? Лопане какие? Зачем так не по-людски?

    Задумывалась:

    – Татар, тех знаю. И слышала, сколько сгибло татар, когда каналы вели! Государь велел в срок сделать все тяжелые работы, их и сделали в срок. Татары, они ведь жилистые. Все что-то лопочут, вроде как сердятся, но грузы всякие таскали как лошади.

    Вдова непонятно вздохнула.

    – «Сии же люди, – как бы объяснял Иван, – хоть и подобны образом человеку, но нравом и житием больше звери, ибо не имут никаких законов. А кланяются каменьям, кланяются медведям или деревьям, а то так и птицам. Сотворят из дерева птицу или зверя, вот им и кланяются…»

    Вдова мелко крестила грешный рот, прислушивалась к Ивану и к вою ветра за ставнями. Представляла: такая, значит, страшная Сибирь… Пугалась: да, наверное, еще страшнее… Тут, в Санкт-Петербурхе, изразцовые печи, свои людишки; тут рядом Иван-голубчик; где-то вдали колотушка сторожа, а в страшной Сибири – только ледяная пустыня, пурга, волки. Это как же, думала, выжить неукротимому маиору в таких условиях?

    – «Имеет еще Сибирское царство реки великие и езера. В тех реках и езерах – рыб множество. Например, обретается в том царстве зверь, нареченный мамант, а по татарскому языку – кытр. Зело велик. Сего зверя не встречают почти, обретают только его кости на брегах речных. Сам видел голову младаго маманта весом на десять пуд. Рыло как у свиньи, над устами бивни долгие, а зубов ровно восемь. И рог на главе…»

    – Свят! Свят! – крестилась вдова. – А коли маиор встретит такого?

    Даже Нюшка во сне за стеной стихала от таких ужасных предположений.

    – «В том же царстве Сибирском птиц много. Есть такие, у коих ноги подобны журавлиным, даже длиннее, а перья на телах алые, а в хвостах черные, а клюв вовсе черен, питаются всякой рыбой. На самом конце ног – лапы, как гусиные. Коль голову поднимет, так выше высокого человека…»

    – Вот ясно вижу маиора среди алых птиц, – опечаленно вздыхала вдова. – Вот вижу маиора среди белых снегов. Мыслимое ли дело, выжить в таком краю? То зверь, то птица, то плохой человек! – И неожиданно, с острым интересом, прижав руки к груди, с глазами вспыхнувшими, спрашивала: – Добрался ли дорогой маиор до той горы серебра? А, голубчик? Хранит ли маиор гору?

    Иван кивал: конечно, добрался.

    Неукротим маиор. Никто ни кусочка не отщипнет от той горы.

    Так кивал, а сам видел другое. Не зверя маманта, который по-татарски кытр, и с рылом, как у свиньи; не птиц, ростом с высокого человека, с ногами, на которых лапы, как гусиные; даже не рыб разных; даже не дикующих; а видел совсем другую страну, открывшуюся ему нежданно-негаданно с помощью случайного казачьего десятника, так нелепо затеявшего дерзкую драку в австерии, куда с собой никакие вещи носить и не надобно.

    Собственно, бумаг в кожаном мешке оказалось мало: челобитная, написанная уверенным быстрым почерком, рукой человека, явно привыкшего к письму, и чертеж вида маппы, учиненный весьма умело.

    В первый раз заглянув в мешок, Иван сгоряча хотел все сжечь: после встречи с думным дьяком Матвеевым померанцевая все еще кружила голову. Потом испугался – а вдруг сыщется тот казачий десятник? Вдруг он дал показания под пыткой и теперь ищут его, Ивана?

    Смутно припомнил десятника.

    Вроде щеки обветрены. И кафтан простой. Человек с носом-рулем срезал с того кафтана медные пуговки… Будто приезжал десятник в Санкт-Петербурх жаловаться… Оно и понятно, поскольку нашлась в мешке челобитная… Еще вспомнил, что будто бы говорили казаки о каком-то человеке, высаженном на остров, но это могло Ивану и привидеться… А вот драка не привиделась, драка точно была. Дерзко махался казачий десятник сорванным со стены портретом Усатого…

    Вспомнив про драку, Иван пожалел десятника. Ну, правда, можно ли покушаться на честь государя? Сгинет теперь на каторге несчастный десятник или пойдет строить каналы, а это даже похуже, чем сразу на плаху лечь.

    Ни денежек, ни рухляди мяхкой в мешке нисколько не завалялось.

    Иван перещупал каждую складку.

    Ничего.

    Челобитная да чертежик-маппа, на котором чудные острова с чудными названиями, а поперек тех островов (у берегов их) теснились краткие пояснения. Аккуратная работа: ни разу не капнуто на чертеж орешковыми чернилами, нигде не помято, лист свернут в трубку. Сразу видно, что маппу хранили бережно, в целости хотели доставить в Санкт-Петербурх.

    А вдруг самому государю?

    Ведь говорил думный дьяк: нынче государь внимательно смотрит в сторону востока, ждет, наверное, таких мапп.

    Иван чуть не вынюхал тот мешок.

    Получалось так.

    Жил некий казачий десятник, совсем простой человек, вот как он, Иван. И так жил, что выпало ему необычное. В челобитной сам признался, что

    «…в 1713 году до монашества своего посылан был за проливы против Камчатского носа для проведывания островов Апонского государства, а также землиц всяких других народов».

    Да так ли уж вольно жил? – начинал сомневаться Иван. Почему – до монашества?.. Или посылан за проливы был вовсе не тот казачий десятник, на которого в кабаке крикнули государево слово? Или был все же монахом, да расстрижен за какие грехи?

    Дух захватывало.

    Проведывание Апонского государства… Землицы всяких народов…

    Получалось, что доходил тот десятник чуть не до самого до края земли…

    Но почему – до монашества? На брата во Христе казачий десятник в австерии нисколько не походил. Если даже перерядился, взор никак не выдавал смирения, и хлебное винцо с жадностью пил… Может, специально скинул рясу, чтобы войти в кружало? Монахи ведь тоже разные попадаются, а этот, смотри, посылан был в свое время для проведывания новых островов, Апонского государства, а также разных незнакомых землиц!..

    Иван опять напомнил себе – до монашества!

    Может, подумал, в плавание том сей нескромный монах допустил какой великий грех, а потом дал строгий обет Господу? С трепетом вчитывался в челобитную.

    «Следовал к островам мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей…

    На ближних островах живут самовластные иноземцы, которые, уговорам нашим не поверив, сразу вступили в спор…

    В воинском деле они жестоки, имеют сабли, копья, луки со стрелами…

    Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества тех немирных иноземцев мы погромили, взяв за обиды платья шелковые, и дабинные, и кропивные, и всякое золото…»

    А мешок пуст, усмехнулся Иван.

    «И полонили одного иноземца по имени Иттаная с далекого острова Итурты…»

    Иттаная!.. Апонец, наверное, несмело подумал Иван, разглаживая на колене лист бумаги. Вишь, Итурта!.. Вот как странно жизнь поворачивается. Ему, Ивану, старик-шептун много чего нагадал, а вместо тех гаданий приходит в Санкт-Петербурх некий казачий десятник и впадает в драку неистовую, чтобы чужой мешок с бумагами, описывающими истинный край земли, попал в руки Ивана…

    Почему так?

    Или вот думный дьяк Кузьма Петрович рассказывает: пятидесятник, а потом казачий голова Волотька Атласов, расширивший Россию Камчаткой, всю жизнь догадывался о пути в Апонию, о чем даже говорил Усатому, а все равно куда-то совсем далеко прошел не Атласов, а какой-то неизвестный десятник. А бумаги десятника попали в руки Ивана Крестинина, секретного дьяка, прозябающего в Санкт-Петербурхе.

    Правда, почему так?

    Не знак ли это?

    Сладко и страшно вздрагивало сердце: а вдруг сбудется гадание старика-шептуна, вдруг вправду дойду до края земли?

    Еще раз глянул на подпись под челобитной.

    Имя Иван. Совсем как у него. А вот фамилию не разобрать. Может, Кози… Или Козы… Может, Козырь, кто знает?.. Только все же длинней… Жалко, подумал. Такая знатная бумага должна была попасть в руки людей знающих.

    Вспомнил – пагаяро!

    Что бы значило это? Почему так говорил казачий десятник?

    Вдруг почувствовал: да мало ли, что он, Иван, простой дьяк, мало ли, что он выпивает. Он бы тоже мог плыть через бурные перелевы, жечь костры, отбиваться от дикующих, открывать новые острова. Явственно увидел: накатывается на берег высокая волна, зеленая в изломе, бросается на камни, шумят долгие берега, забитые толпами вовсе не мирных иноземцев…

    Вот мог бы?

    Покачал головой.

    А волнение на море? Разве он, Иван, не загадит все судно?

    Судно не кабак, а его, Ивана, случалось, укачивало и в кабаке…

    А немирные иноземцы с кривыми луками да сабельками? Неужели он, Иван, сумел бы от них отбиться? Неужели сумел бы по живому рубить?

    Нет, перекрестился. На такое способны Волотька Атласов да тот казачий десятник. А я способен только книжки вдове читать.

    Затосковал.

    «А какой через вышеозначенные острова путь лежит к городу Матмаю на Нифонской земле, и в какое время надо идти морем и на каких судах, и с какими запасами и оружием, и сколько для того понадобится воинских людей, о том готов самолично объявить в Якуцкой канцелярии или в Санкт-Петербурхе судьям Коллегии…»

    Ох, важное знал казак! И многое видел.

    «В прошлом, 720 году вышел я из Камчатки в Якуцк, откуда сильно хотел проследовать в сибирский город Тобольск для благословения Преосвященным Архиереем построения на Камчатке новой пустыни, а также для челобитья Великому Государю о выдаче денег за положенные мною в казну соболи, лисицы и бобры – на всякие церковные потребы и на пустынное строение, а также об открытом объявлении в том Тобольске о ближних от Камчатки островах, о самовольных иноземцах и о новом городе Матмае. Но архимандрит Феофан в неправедной своей сердитости силой удержал меня в Якуцке, в Тобольск не пустил, самолично определил в Покровский монастырь строителем, где держал на всякой скаредной пище, почему и бью челом в опасении истинного ареста – отпустить меня из Якуцка-города на казенном коште, в чем дать мне поручную запись…»

    И опять подпись, разобрать которую Иван никак не мог. Имя читалось ясно, но фамилия растянулась как длинный бич, витиевато, далеко растянулась. Может, до самой Камчатки.

    Иван даже обиделся.

    Шел человек по Санкт-Петербурху, нес под мышкой мешок с чертежиком и описанием островов Апонии, а желания его не сбылись. Хотя ведь добрался от далеких земель не в Якуцк даже и не в Тобольск, а в самую новую столицу империи!

    Очень немалый путь.

    2Описания при чертежике тоже оказались таинственными и взволновали Ивана. За зиму выучил все описания наизусть.

    «Его Императорского Величества указом велено проведать разные острова Апонского государства…

    А то государство стоит в великой губе над рекою, а званием – Нифонское, а люди в нем называются государственные городовые нифонцы. А морские суда вплоть к берегу не подходят, стоят только на устье реки, к берегу все товары везут мелкими особенными судами…

    Зимы в Нифонском государстве совсем нет, а каменных городов – два…

    Царя простым людям видеть не полагается, а коль выезд царя назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют. А звание тому царю – Кобосома Телка…

    А вкруг Нифонта-острова море. Ходят по тому морю даже в Узакинское государство – лес продают. А продав, покупают вино, горох, табак и возвращаются, путь к своему острову не указывая…

    Город Какокунии – особливое владение. Много в нем лесу, золота, а в губе морской неподалеку лежит еще одно особливое владение – город званием Ища. А владеет им царь Уат Етвемя, совсем почти как царь Кобосома Телка…

    Из Нифонского государства в Узакинское ходят морем. Там пути месяц-два, коли бурь нету. А узакинскому царю имя Пкубо Накама Телка. Ходят туда и из других государств – например, из китайского. Товары везут – серебро, посуду лаковую, шелк и разные другие товары…

    А на Нифонте-острове есть монастырь, в котором чернецов много. Жалованье им посылает царь, а за моления воздают люди. Хлеб на том острову родится по трижды в год, и всякия овощи родятся, и плоды. Табак сеют, он тоже родится. Пашут на быках, платья носят шелковые и бумажные, а делают то платье сами бабы и мужики…

    А войны на острове никогда нет, только вечный мир между всеми…

    А все ли владельцы городов каменных находятся в подданстве у одного царя, про то не уведомлен. Но полоненные нифонцы говорили – особливых владетелей там близ осьмидесяти. А вера их – Фоносома, бог их. Этому богу другие цари и властители поклоняются и честь ему отдают…

    Есть остров особый, на который съезжаются ради мольбищ и приносят Фоносоме дары – всякое золото, и серебро, и лаковую посуду. А ежели кто украдет што, Фоносома сам тому вору жилы корчит и тело сушит. И то же делает с теми, кто, молясь, обуви при нем не снимает…

    А коров не бьют, их мяс не едят…

    Оружия в домах держать строго не велено, кроме сабель, и то у знатных людей. А в службу выбирают и обучают отдельно. Все равно к воинскому делу нифонцы много искусства не проявляют – боязливы…

    Еще город Найбу стоит близ моря, оттуда бусы-суда, апонское прозвание фуне, ходят в Матмай и в другие города. А близ морской губы стоит город Сынари, который миновать никак невозможно. В том городе осматривают приезжих людей, их оружие, их товары, а на товары дают специальные выписи. А тот ли это остров, на котором поклоняются богу Фонасоме, того не знаю. Везде по дороге многие караулы, попасть никуда нельзя…

    А город Матмай – он подданный Нифонскому государству. Он такой, что, ежели люди вину в чем проявят, тех людей сразу ссылают для наказания в указанный город. А в городе везде пушки, ружья, снаряды…

    А меж Матмайским и Нифонским островами в проливе много всяких высоких мысов. Когда ветер боковой, а вода прибылая или убылая, тогда тот путь и для бусов не прост. А многие бусы совсем разбиваются…

    Есть жители островов – мохнатые…

    А от Камчатского носу до того Матмайского острова малых и пустых островов – двадцать два. А живут на островах тихие народы, а апонские иноземцы не живут, разве только на зверином промыслу их зима застигнет…

    А учинил чертеж…»

    И снова имя – Иван.

    А дальше не прочитать – Козы…

    3Подступала ночь, сгущались сумерки, затихала Мокрушина слободка, затихал уютный домик вдовы Саплиной, – весь Санкт-Петербурх погружался во тьму, колеблемую лишь сырым ветром. Спать бы да спать, но не было сил, тянула гибельно тайна! Иван неслышно зажигал ранее припасенную свечу и, волнуясь, склонялся над чертежиком, испещренным диковинными, как растения на халате вдовы, названиями.

    Шумчю…

    Остров первый. За ним пролив.

    «Сей пролив шириной версты две или меньше…»

    Ну, невелик пролив, осваиваясь, думал Иван. Хороший пловец, есть такие, руками запросто отмахает две версты. Если не тронет, конечно, какой морской зверь и не унесет в пучину течение.

    Уяхкупа…

    «Великая и высокая сопка. А люди не живут, только с первого и с другого острова приезжают сюда ради промыслу. Земной плод сарану копают, птицу промышляют, також морских зверей…»

    Морские звери представлялись Ивану непременно ужасными, вроде морского монаха или морской девы, а то и бабки-пужанки, тинной бабушки, о какой не раз слышал еще в Сибири.

    Пурумушир…

    «Живут иноземцы. Язык имеют один и веру, на дальние острова ходят. Привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты края кованым серебром. На этом острову дали нам иноземцы бой крепкий и на разговор не дались…»

    Малый остров Сиринки…

    Остров Муша, он же Онникутан…

    «Живут там те же мохнатые, иначе курилы…»

    Малой остров Кукумива…

    Остров Араумакутан…

    «Сильно горит, дымом пахнет, люди к тому острову не идут…»

    Да что ж это такое? Зачем горит остров? Как может гореть целый каменный остров? Зачем никто не потушит?

    Дивился.

    Остров Сияскутан…

    И малый Игайту…

    И острова Мотого, Шашово, и Ушишир. А дальше Машаучю. Все птичьи какие-то названия. И Симусир. И Чирпой – великая сопка. И тот Итурпу, куда плавают люди далекого Нифонского государства. И вновь перелевы, и вновь дымящие сопки, и вновь высокие берега – до самого острова Матмая, где русский человек еще ни разу ногой не ступал.

    Иван задумчиво перебирал губами.

    Сиринки… Онникутан… Симусир… Итурпу… Как мохнатые выговаривают такое?

    Дивился, как тесно толпятся на чертежике острова – ставь мачту на малый коч и плыви, объясачивай иноземцев. Он бы, Иван, поплыл. Мало ль, что иноземцы драчливы. И на самых драчливых пушка найдется. Вдруг понимал, что нынче во всем Санкт-Петербурхе, во всем заснеженном заветренном Парадизе, где так много всяких умных людей, может, только он один знает истинный путь к Апонии. Может, только он один знает, как пройти от одного острова к другому и где чего бояться, а где высаживаться смело, не боясь копий и стрел… При этом, правда, и другое понимал с тоской: может, он и знает путь к загадочным островам, но ему-то этот путь заказан. Никогда он, секретный дьяк Иван Крестинин, не будет допущен к тем загадочным островам…

    Долгими вечерами, уединясь, досконально изучил маппу. Как бы сам, самолично, прошел от Камчатских берегов до острова Матмай, туда, в далекое Нифонское государство, к городовым нифонским людям. И часто представлялось Ивану: вот маленькие робкие люди-нифонцы стоят на низком песчаном берегу, и на каждом шелковые халаты, украшенные необыкновенными растениями, как на халате-хирамоно соломенной вдовы Саплиной. И, видя кровь, стенают те робкие апонцы отчаянно и заплаканные глаза закрывают широкими рукавами…

    Мечталось Ивану: показывает он маппу думному дьяку Матвееву, а думный дьяк в свою очередь показывает маппу государю. Усатый горяч, он любит все новое. Он крепко схватывает Матвеева за плечо и коротко приказывает: лодки дам, пушки дам, приобщи к России Апонию! А думный дьяк, пыхтя, с солидностью отвечает: я уже стар, я уже не могу, но на то есть у меня верный человек… Да кто таков?.. А дьяк секретный, Иван Крестинин. Умен, верен, знает иноземные языки. Он и укажет прямую дорогу в Апонию, очень уж крепкий и умный дьяк…

    А море? – спохватывался Иван. А Сибирь – ее необъятность, гнус, опасности? А варнаки, пурги, медведи, долгие переходы, зверье? Ведь там, за Якуцком, за ледяными каменными хребтами, за Камчатской землей, на самом краю земли – разве там будет проще?

    Аж весь холодел.

    От недостижимости сущего впадал в тоску.

    С ним такое уже случалось. Однажды как-то вышел из кабака, несло поземку, дул бесприютный ветер. И из этого пронизывающего бесприютного ветра, из белых взвивов мокрого снега вылетела вдруг бесшумно карета, копыта лошадей, ступая по снегу, не производили никаких звуков. И в окошечке кареты отодвинулась занавеска и глянули на пьяного Ивана льдистые голубые глаза – женщина, каких только во сне видят.

    И сразу исчезло видение – за ветром, за снегом.

    Разве можно когда-нибудь снова увидеть такие глаза?

    Да нет, конечно. Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти просидеть в сыром Санкт-Петербурхе. Ему, тихому секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти ходить в одиночестве по кабакам или сидеть в канцелярии над чужими маппами…

    С печалью подумал: неужто нет никакого выхода? Неужто истинно важное дело навсегда останется далеко от него, как тот взгляд льдистых голубых глаз из-за отодвинувшейся занавесочки?..

    С надеждой подумал: можно ведь по-другому сделать. Раз нельзя сразу двинуться в дальний путь, можно собрать все слухи о Нифонте-острове и о восточных островах и уже по-своему, все сверив, все перепроверив на много раз, на основе чертежика, найденного в мешке неизвестного казачьего десятника, сочинить свой собственный капитальный чертеж. Пусть не дано ему, дьяку Крестинину, дойти до края земли, пусть врал все старик-шептун, может, пригодится все же кому-то такой капитальный чертеж? Вспомнил, как говорил думный дьяк: теперь, когда войны нет, устремляет государь взоры к востоку… Ведь устремляет!.. А тут он – Крестинин с чертежом… Может, Усатый вернет ему отцовские деревеньки?..

    Выучив бумаги наизусть, Иван твердо решил от них избавиться, но потом передумал: не дело палить чужой труд. Надежно спрятал бумаги в валенке за печью, а о дерзком казачьем десятнике решил твердо забыть. В самом деле, мало ли всяких людей пропадает каждый день в Санкт-Петербурхе? Тот казачий десятник не первый и не последний.

    Иногда снилось странное.

    Острова…

    Лес темный…

    Мрачный зверь мамант, по-татарски – кытр…

    А на берегах робкие апонские воины в необыкновенных халатах-хирамоно. Они нелепо махаются сабельками, почти игрушечными, окованными мягким серебром, и так же нелепо вскрикивают: пагаяро! А потом широкими рукавами закрывают заплаканные глаза…

    Странные сны.

    Острова, мысы – голубые, как вечернее небо.

    А за островами и мысами еще большая, совсем бездонная голубизна.

    А на высоком мысу вдруг одиноко сидит человек, похожий на маиора Саплина, и тоже широким рукавом закрывает заплаканные глаза.

    Впрочем, не мог быть тот человек неукротимым маиором Саплиным. Неукротимый маиор Саплин не умел плакать. Ему слез не было дано природой – только уверенность. Это он, бедный секретный дьяк Иван Крестинин, лишенный Усатым отцовских деревенек, часто просыпается в слезах, так ему жаль неизвестного человека, оставленного казаками на высоком мысу. Как-то даже рассказал о своих снах вдове, она руками всплеснула:

    – Много воды? Ну, голубчик! Снится такое к амурному приключению!

    И почему-то покраснела.

  

  
    Глава V День на божьего Алексея

    1В левом ухе звенит – к радости.

    В день на Алексея, человека Божия, у Ивана с утра сильно звенело в левом ухе. И не зря, оказалось. Разбирая темный канцелярский шкап, густо дышущий запахом пыли, клея и залежалых бумаг, Иван напал на неполный шкалик. Кто и когда сунул тот шкалик в шкап – неведомо, но сунули шкалик в шкап не день и не два назад, это было ясно: стеклянную посуду обнесло паутиной.

    С неясным удовольствием Иван подумал – вот совсем забытый шкалик.

    И нахмурился.

    Не понравилось ему его неясное удовольствие, вдруг испытанное. Не хотел думать о винце. Не пил почти всю зиму. Сам держался, и добрая вдова держала, и таинственный чертежик казачьего десятника держал. Боялся заглядывать в австерии, в кабаки, в кружала: выпьешь, не дай бог, а там вновь появится сердитый десятник. Увидит Ивана, ухватит железной рукой за ворот и ссекет ему ножом одно ухо. А то и другое. Где, спросит, мешок с чертежиком? Верни, бумагу, указывающую путь в Апонию! И, не ожидая ответа, крикнет государево слово. Набегут солдаты, повлекут Ивана в Тайный приказ! А может, тот десятник и кричать не станет. Зарежет на месте.

    С ума можно сойти от таких мыслей.

    Хорошо, думный дьяк Матвеев завалил Ивана работой.

    Не зря намекал доброй соломенной вдове о тайном походе в Сибирь, что-то такое готовилось на самом верху. То неожиданно приходилось Ивану переводить немецкие и голландские записи, глупые и скучные, а то вдруг сидел, не разгибая спины, составлял по приказу думного дьяка многочисленные экстракты из множества казачьих выписок, тоже скучных и не всегда умных. Случалось, занимался и чертежиками корабельных мастеров. А вот куда, в чьи руки уходили обработанные бумаги, этого не знал. Да его это и не интересовало. Какой, собственно, интерес? В чьи бы руки ни попала бумага, он, секретный дьяк, все равно ни к каким большим делам не причастен и никогда ни к каким большим делам причастен не будет.

    Но томительное что-то витало в воздухе.

    Ни с того ни с сего вспоминалось пророчество старика-шептуна.

    Странно и непонятно предсказал старик. Жить, дескать, будешь долго. Обратишь на себя внимание царствующей особы. Полюбишь дикующую. Дойдешь до края земли. Но жизнь, предсказал, проживешь чужую.

    Как это – прожить чужую жизнь?

    Иван часто ломал голову над непонятным предсказанием, да так ничего и не придумал. Зато незаметно изучил все известные маппы и чертежи, на которых указывался северо-восточный угол России.

    Дивился: вся Сибирь изрезана великими реками.

    Известно: если есть где какая река, то на той реке непременно сядут люди, поставят города, остроги, а в Сибири рек много, великие они, а никаких городов не видно. Ближе к России имеются, правда, некоторые остроги, но на север и на восток все пусто, будто там и находится настоящий край земли, за которым плещется в Акияне и в одиночестве великий левиафан. Даже о Нифонском государстве и об острове Матмай Иван ничего не нашел ни на одном сколько-нибудь серьезном чертежике. Только в скасках Волотьки Атласова наткнулся на предположение, что к югу от Камчатской лопатки могут лежат какие-то острова. Но такое можно предположить и не покидая Санкт-Петербурха.

    За зиму Иван перерыл все известные Сибирскому приказу бумаги. Сам убедился: никто и никогда не упоминал ни о каком морском ходе в Апонию, кроме, конечно, только ему, Ивану, известного казака, а может, монаха, подписывающегося длинно, но непонятно, вроде как Козырь. Правда, по строгому допросу, снятому в 1710 году якутским воеводой Дорофеем Афанасьевичем Трауернихтом с плававших по Северному океану, а потом побывавших на Камчатке людишек Никифора Мальгина, Ивана Шамаева, Михаила Наседкина да некоего казака Поротова, стало известно, что в Пенжинской губе может существовать обширный остров. Но к Апонии этот остров вряд ли принадлежал.

    Сердясь на неточность казенных мапп, Иван потихонечку сочинял свою собственную, понятно, сообразуясь с отписками знающих казаков, промышленных людей, служилых, а главное, челобитной неизвестного казачьего десятника – сочинял совсем новую маппу, долженствующую стать лучшим другом любого путешествующего по Сибири человека. Отчетливо, как пузырьки на воде, убегали на новой маппе к югу от Камчатской дикой землицы круглые островки – счетом ровно двадцать два. И лежало за островками Нифонское государство, богатое золотом, серебром и красивой лаковой деревянной посудой. Не смущаясь, Иван подробно обозначил на своей маппе каменные города, пашни, горы, реки – все так, как писал неизвестный Козырь. Сердцем чувствовал, что если существует истинный путь в страну Апонию, то должен он быть именно таким, каким он изображен на чертежике. С тоской, правда, понимал – как ни красив чертежик, все равно он во многом плод фантазии. Посидев над сочиненным, вздыхал, прятал чертежик, вздыхая, принимался за казенные дела. Но если выпадала свободная минута, снова вытаскивал свой чертежик.

    К тайной работе тянуло, как раньше тянуло к вину.

    Да и как не тянуть?

    В канцелярии сухо, уютно пахнет мышами и книжной пылью – знакомо, хорошо пахнет. Иван то раздумывал над чертежиком, тщательно сверяя его со многими другими известными маппами, то неторопливо прогуливался между шкапов по скрипучим половицам. Радуясь, что в его помещение, в помещение секретного дьяка, нет никому хода, кроме крупных начальных людей, прикидывал – вот, дойдя до Апонии, что следует в первую голову смотреть там для ввоза в Россию? Мяхкую рухлядь? Или красивую лаковую посуду? Или тяжелый шелк? Или золото в пластинах, испещренных непонятными письменами? И что брать из самой России – для апонцев? Чем можно заинтересовать робких иноземных людей? Светлыми стеклянными зеркалами? Железом кухонным или бусами? А может, крепким ржаным винцом? За что, думал, начнут без ропота отдавать робкие апонцы мяхкую рухлядь, золото, серебро?

    Об опасности не думал.

    Верил казачьему десятнику: «…к воинскому делу нифонцы искусства не проявляют – боязливы». Насвистывая негромко военную песню, терпеливо выписывал на полях своей секретной маппы предполагаемые богатства Апонии – золото в пластинах, испещренных непонятными письменами, мягкое темное серебро, дабинные и шелковые платья, белый сахар, пшено сарацинское…

    Задумывался.

    А есть крепкое винцо у апонцев? Хворают робкие люди с сильного перепоя?

    Давно не держал во рту даже капли, а вот вдруг задумывался, вспоминал о винце.

    В канцелярии тихо, уютно.

    Канцелярия не австерия, никто тебе не помешает, трудись и трудись. Да ведь известно, что бесу всегда неймется. Небось, тот неполный шкалик в шкап сам бес подбросил. Подбросил и теперь подталкивает Ивана под ребро: иди, дескать, дьяк, займись этим…

    Ох, не вовремя попался на глаза шкалик.

    Смущение, как змея, обвило робкое сердце Крестинина.

    Вот уже три месяца во рту ни капли! Увлеченный тайной маппой и многочисленными делами думного дьяка, Иван даже домашнюю наливку не пригублял, чем возбудил к себе крайнее уважение и даже умиление доброй соломенной вдовы Саплиной.

    Боязливо оглянувшись, Иван сунул шкалик обратно в шкап, и как можно глубже. Уходя от соблазна, прикрыл деревянные дверцы, отошел к столу, потом остановился напротив полки с книгами, где бумага чистая лежала стопами и играли неясные блики на гранях медных приборов.

    От греха подальше!

    Отгоняя странные мысли, порылся в старых маппах, хотя точно знал, что ни на кирилловских, ни на «Чертежах вновь камчадальской земли», ни на картах думного дьяка Виниуса не обозначены знаемые им острова, а значит, в самом деле никто, кроме него, секретного дьяка Ивана Крестинина, не знает истинного пути в Апонию. Только он, сын несчастливого стрельца, высланного царем в сендуху и убитого там злыми шоромбойскими мужиками, владеет большим государственным секретом!

    Ну, разве еще тот казачий десятник…

    Впрочем, где он? Может, бежал? Может, давно погиб на дыбе? А то запороли десятника в Тайном приказе? Ведь легко сказать, что придумал – махаться в кабаке государевым портретом!.. Вздыхая, стараясь не думать о початом шкалике, упрятанном в темную пыльную бездну шкапа, осторожно касался тяжелых книг.

    Вот Гюбнер.

    «Земноводного круга краткое описание из старых и новых географий по вопросам и ответам».

    Многое знал хитроумный немец Гюбнер, изучивший сотни научных трудов, но и у него не было ответа, где лежит путь в Апонию?.. Такой ответ есть только у него, у Ивана… Про Тихое море, по-латыни Маре пацификум, немец Гюбнер сказал только то, что эта великая вода лежит между Азиею и Америкою, а Азия и Америка либо смежны, либо разделены рекою пролива. Что же касаемо Апонии, то по немцу Гюбнеру выходило, что это, возможно, земля Иедзо, найденная еще в прошлом секуле, то есть в прошлом веке, некими неизвестными голландцами. Но как добраться до Апонии и где она истинно расположена, про то немец Гюбнер не знал. Неизвестно даже, писал он, остров ли есть земля Иедзо или соединена некоей сушей с Сибирью, например, или с Америкой? Край земли вообще недостижим, писал немец Гюбнер, ибо «ради великой стужи не можно к сему краю никак пройти».

    А вот «Книга, глаголемая Козмография».

    Эту книгу Иван изучил очень внимательно.

    Описывались в «Книге» многочисленные государства и страны, все известные умным людям острова, проливы, перешейки. Правда, Матмая-острова Иван и в «Книге» не нашел. Ядовитые звери, монахи морские, сирены, губители матрозов – это все было, но на остальное, на неизвестное, книга «Козмография» только намекала. Например, на то, что существуют в мире такие края, которые одному Богу доступны. «Азия от Сима, Африка от Хама, Европа от Иафета, Америка – в недавних летах изыскана». Так было начертано на маппах, вложенных в «Козмографию». Очень тянуло сказать думному дьяку Матвееву доверительно: «Вот, Кузьма Петрович, прознал я один путь. Никто пока не знает о таком пути. А случись что, будет от того пути польза великая государству и прибыль». – «Голубчик, да куда путь?» – удивится думный дьяк. «А в Апонию». Думный дьяк, наверное, рассердится, сердито затрясет седой головой: «Голубчик, пить надо меньше!»

    И правильно.

    Простой секретный дьяк, бедный сирота, сильно пьющий, лишь в детстве видевший по несчастию Сибирь, и вдруг на тебе – путь в Апонию! В каком сне привиделось?

    Но томило сердце. Ох, томило.

    Вставали перед глазами неизвестные острова – счетом ровно двадцать два. От Камчатского носу ставь русские паруса и правь на юг, как делал когда-то некой Козырь (фамилия неразборчива) – рано или поздно уткнешься носом лодки в Апонию. А в Апонии – шелка, украшенные рисунками необыкновенных растений, лаковая посуда, золото пластинами, там резная кость, там робкие воины с серебряными сабельками…

    Помечтав, Иван надежно припрятывал свой чертеж. Понимал: государственный секрет. Не может такой секрет быть ничьим, кроме как государственным.

    2Грехи, грехи…

    Бес, известно, не дремлет, он все подталкивал и подталкивал Ивана.

    И дотолкался, дотолкался. Не замечая, что делает, даже не задумываясь, Иван робко, но все-таки сунул руку в шкап, прикинул на глазок содержимое кем-то початого шкалика и, перекрестившись, сделал большой глоток.

    Глотку обожгло. Сладкая истома прошла горячей волной по телу.

    Усмехнулся: он ведь только один глоток и сделает, чтобы легче было думать о странном. Читал, например, в умных книгах: в морях, в тех, что лежат далеко к северу и на восток, чем дальше плывешь, тем больше удивительного. Можно даже заплыть так далеко, что летом будет вокруг один только день без ночи, а зимой наоборот – ночь без лучика света. Вот и думай, как там жить? Ежели плыть дальше, то совсем погибнешь. Там дальше воздух от мороза становится твердым, как коровье масло, хоть ножом его режь.

    Задумался.

    Это как же? Получается, что в году всего один день и всего одна ночь? А вечер? Как думающему человеку жить без вечера? Или утро? Как узнать, когда надо подниматься? Представил для ясности пропавшего в Сибири неукротимого маиора Саплина. Наверное, маиор идет по колено в снегу, сильно озяб, борода курчавится инеем. И диво дивное видится неукротимому маиору: ночь жгучая и темная, и никуда дальше идти нельзя, так плотен от хлада воздух. Конечно, кострами в воздухе можно выжигать коридоры, но это же сколько понадобится дров даже на то, чтобы пройти полверсты? И вообще, растут там дрова?

    Думая так, порадовался тихо и умиленно: хорошо прошел глоток из найденного в шкапу шкалика.

    Неторопливо вытянул из бумаг заветный чертежик, развернул на столе, умно в него уставился. Острова, островки… Иван каждый островок отдельно тушью обвел. Всего, как и положено, двадцать две штуки… А за ними – Матмай, Нифонское государство с робкими солдатиками… Может, именно на острове Матмай стоит большая гора серебра, найти которую приказано маиору Саплину. Ох, далеко получается. Не добраться до той горы… Но если уж доберется до горы маиор, вздохнул, какое выйдет облегчение государству! Топорами будем рубить то серебро, Усатый доволен будет. Даст маиору дышать.

    Подумал озабоченно: надо, очень даже надо плыть в Апонию!

    А после еще одного большого глотка совсем почувствовал себя сильным, плечи раздвинул. Ну что с того, что он простой секретный дьяк? Многие начинали в простоте. Например, Волотька Атласов всего-то сын якутского казака, а присоединил к России Камчатку, принят был самим государем.

    Зябко повел плечом. Понимал, что он не Волотька Атласов, а всего лишь Иван Крестинин. Он даже не сын якутского казака, он сын московского стрельца, что гораздо хуже. Думный дьяк Матвеев говорит, что у Усатого отменная память. Однажды случайно глянет на Ивана и сразу поймет, кто перед ним. Это ведь твой отец-стрелец, спросит, бегал на поклон к лютой царице Софье? Это ведь твой отец хотел сжечь Москву, истребить немцев, убить истинного царя и возвести на престол царевну Софью? Тут не до милости, тут бы голову сохранить. У царя Петра Алексеевича при одном только воспоминании о царице Софье страшно дергается щека, перекашивает шею от гнева. Оно, конечно, Иван к отцу, убитому шоромбойскими мужиками, уже давно не имеет никакого отношения, но ведь отец… А яблоко от яблони…

    Вздрогнул испуганно, затрепетал, судорожно сунул секретную маппу под груду бумаг: сильно, будто ее выбили ногой, открылась входная дверь.

    Услышал громкое:

    – …немцы, Петрович, обыкли говорить много и длинно. Нам так нельзя. Нам некогда говорить длинно. Секи, Петрович, нещадно своих толмачей. У сеченого дьяка ум тоньше. Помни, Петрович, в длинных немецких рассказах суть тонет. Заставляй толмачей придерживаться краткости.

    Голос сиплый и сильный.

    Мундир полковничий, преображенский, потертый.

    Рост под потолок, плечи при этом узкие, а в руках мерзкая глиняная трубка – издалека пахнет табаком.

    Иван сразу решил: привел, наверное, думный дьяк Матвеев одного из тех полковников, которые собирают поход в Сибирь. Раньше посылали маиоров, теперь мирные дни, можно послать полковника. Даже преображенского. Да и куда, как не в Сибирь, посылать таких долгоногих?.. Успокаиваясь, незаметно усмехнулся своей мысли. Вишь, как красиво подумал: раньше маиоров посылали в Сибирь, а теперь полковников.

    – …не жалей толмачей, Петрович! Немцы пустыми историями любят заполнять свои книги, чтобы самая ничтожная немецкая книга казалась великой. А нам суть важна. Ничего, кроме краткого перед всякою вещью разговора, вообще переводить не надо. Всякий праздный разговор отсекай напрочь. Если какой разговор писан только ради красоты, так вообще не воспроизводи его. Пусть толмачи дают только то, что впрямую служит для вразумления и направления к делу. Я, Петрович, сам намедни выправил трактат о хлебопашестве. Возьми как пример.

    Выпустив клуб вонючего дыма, грубый преображенский полковник повторил, сердито топнув при этом долгой ногой:

    – И запомни, Петрович, ничего лишнего! Не разрешаю толмачам тратить время на всякие красивые рассказы!

    Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев охотно кивнул, почтительно дрейфуя за преображенским полковником вдоль канцелярии. Как палубный корабль за многопалубным, опять красиво подумал Крестинин. Одергивал почтительно зеленый венгерский кафтан, весь колебался от усердия, как жирное морское создание медуза, изображенное на кунштах к известной книжке Олауса Магнуса.

    А вот полковник держался как дома.

    Оно, конечно, преображенский мундир. Темно-зеленый, украшенный медными пуговицами и красными отворотами. Уверенно держался в канцелярии полковник, трогал руками все, что хотел потрогать. Сразу видно, что указ о всяких секретах писался не для таких, как он. Глаза пронзительные, круглые, полные ночи, лицо одутловато, но обветренно, и усы встопорщены, как ночные кусты. Ни о чем полковник слова не произнес спокойно – то ли злился на кого, то ли от природы не был наделен миролюбием.

    Вдруг увидел Ивана.

    Глаза, черные, страшные, вонзились, будто таракан перед ним. Зато губы, удивился Иван, совсем как у сенной девки Нюшки – по-женски тонкие.

    – Кто таков?

    – Секретный дьяк Иван Крестинин, – охотно пояснил думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, незаметно подмаргивая Ивану из-за высокого, но узкого полковничьего плеча. – Зело усердный и аккуратный дьяк. Очень способен к совершенству. Новым ученым вещам как бы даже не учится, а как бы просто их вспоминает. Многих уже превзошел в учении. Если в чем ему еще не хватает совершенства, так я не сержусь. Учится.

    И опять странно и непонятно подморгнул Ивану. Видно было, что побаивается полковника.

    А почему нет? – подумал Иван. Вполне могло быть, что полковник посылан к Матвееву в Сибирский приказ самим Усатым.

    Полковник тем временем, досадливо оглядев Ивана, потянул на себя первую из лежащих на столе бумаг.

    Зачел вслух:

    – «Ослов и мулов – ноль. Верблюдов и быков – ноль. Католиков – ноль. Протестантов – ноль. Посеяно ржи – ноль. Собрано ржи – ноль. Посеяно овса – ноль. Собрано овса – ноль. Кожевенных заводов – ноль. Салотопенных заводов – ноль. Медных рудников – ноль. Поденная плата мужская – ноль. Поденная плата женская – ноль. Итого всего – ноль».

    Ничего не поняв, выдернул другую бумагу:

    – «Матвей Репа – пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука – тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван – сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка – тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка – семнадцати лет от роду. Шуршунов Петр – сорока семи лет от роду. Селиверстов Иван – тридцати лет от роду. Богомолов Иван – двадцати трех лет от роду…»

    Полковник изумленно задрал брови:

    – «Итого, всей деревне – две тысячи тридцать лет от роду».

    – Это как? – полковник побагровел и страшно выпучил черные, сразу обезумевшие глаза. – Что сие значит, Матвеев? От чего это?

    – От дикости, – охотно пожаловался Матвеев. – От беспрестанной дикости и скуки. Сидит некий дьяк-фантаст в далеком Якуцке, ведет книги анбарные да статистику и скучает. Ну, похоже, совсем задичал статистик. Такому всё по уму.

    – Стар?

    – Да ну. Под тридцать, – сразу ответил Матвеев. – А именем Тюнька. В дурном ни разу не замечен, только фантаст. Сам, просматривая Тюнькины отписки, сильно дивлюсь. Он как бы правда фантаст. Он как бы даже монстр некий. В Якуцке все знают дьяка-фантаста Тюньку.

    – Монстр?

    Преображенский полковник моргнул и вдруг захохотал – густо и неожиданно. Правда, острые усы дергались без всякого добродушия. Сощуренными глазами, взгляд которых так и ввертывался в замирающее сердце Ивана, уставился на него. Будто враз забыл дьяка-фантаста. Теперь, как на монстра, поглядывал на Ивана, пытаясь взглядом пронзить его. Так поглядывая, пронзая, вытянул из-под груды бумаг торчащий уголком тайный чертежик. Иван сразу заледенел. А думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, не зная, что там снова уцепили цепкие руки преображенского полковника – вдруг очередное сочинение все того же монстра якуцкого дьяка-фантаста Тюньки? – быстро заговорил, пытаясь заглянуть в чертежик через высокое, но узкое плечо полковника:

    – У нас работа над маппами. У нас всякий чертежик в дело. Тайные отписки с мест, скаски. Ходил какой казак в новый лес, видел какие новые речки – все к нам, с каждого ходока отбираем скаску…

    Даже потянулся, чтобы самому перехватить незнакомый чертеж, но полковник просипел, оттолкнув его руку:

    – Помолчи, Петрович. Бедный времени не терпит. Захочу что узнать, сам спрошу.

    А сам прокуренным до желтизны пальцем уже стремительно путешествовал по чертежику Ивана через башкиров к калмыкам, от калмыков к самоедам – минуя волости Кипчанскую, Капканинскую, Бардаковскую, Байгульскую и все прочие на маппе отмеченные дистрикты. Задержался секундно на Камне, но дальше, дальше, дальше пошел, попав сразу за туманный Урал. Спешил, досадливо ведя прокуренным пальцем по Сибири, распугал, наверное, местных птиц. Густо несло от полковника голландским табаком, водошным перегаром, крепким мужским потом и еще чем-то, чего заледеневший от ужаса Иван никак не мог определить. Одна только мысль и билась в голове Ивана – вот как бы сейчас для смелости приложиться к шкалику!..

    Потом подумал: чего боюсь?

    Что, собственно, может понимать в маппах какой-то полковник, пусть даже преображенский? Полковник обязан быть способным к военному делу, а мои маппы ему, наверное, непонятны. Если сейчас полковник спросит о чем-то его, он, конечно, ответит. От внезапного ощущения своей безопасности Иван даже чуть раздражился: вишь, как быстро ведет по маппе пальцем полковник, будто впрямь можно всю страну пробежать за одну минуту!

    А ведь это еще не вся страна, подумал снисходительно.

    Если брать всю страну Россию, она лежит до самого океана.

    Не каждому полковнику, даже преображенскому, дано такое постигнуть.

    И опять подумал снисходительно: если прокуренный палец полковника и доберется до обозначенных им таинственных островов, глупый полковник не обратит на них никакого внимания. Откуда ему знать о землях, лежащих далеко – там, куда не ходил ни один полковник?

    Даже обидно стало.

    Вот почему так?

    Вот почему он, простой секретный дьяк, знает далекий путь в богатую серебром и деревянной лаковой посудой Апонию, а высокий преображенский полковник, явно приближенный к царю, ничего такого не знает? И думный дьяк Сибирского приказа дядя родной Кузьма Петрович Матвеев тоже ничего такого не знает. И тот и другой ходят рядом с царем, скачут на ассамблеях козлами, водошным перегаром от них несет, а спроси Усатый: как, мол, козлы, побыстрее попасть в Апонию? – никто из них, небось, не ответит, ни преображенский полковник, ни думный дьяк.

    Прокуренный палец вдруг наткнулся на цепочку островов.

    Полковник сразу вскинул голову:

    – Евреинов да Лужин подали весточку?

    – Недавно докладывали, – кивнул, обрадовавшись, Матвеев. – К ним сейчас Выродов, мореход, присоединился.

    – Вышли в море?

    – Должны были.

    – Без уверенности говоришь, – недовольно покосился на Матвеева полковник.

    – Вышли, – уже увереннее кивнул думный дьяк.

    Почему-то сообщение Матвеева расстроило полковника.

    – Мне бы хорошего штурмана, Петрович, ну, хотя бы подштурмана, но настоящего, – пожаловался он. – Кого-нибудь из тех, кто самолично ходил в Америку, кто видел американские берега. Смотрел вчера карту Гомана, Петрович, так на ней пролив Аниан указан у самых камчатских берегов. Верно ли это?

    Задумался, вперив взор в маппу, забормотал угрожающе:

    – Земля Эзонис… Земля Жуана де Гамы… Терра бореалис…

    И вдруг замер. Ткнул прокуренным пальцем в острова, обозначенные Иваном:

    – Что такое?

    Даже трубку изо рта вынул.

    Думный дьяк Матвеев опасливо наклонился к бумаге, но Иван дерзко успел ответить:

    – Новые острова.

    Произведенный недавно большой глоток из найденного в темном шкапу шкалика сильно помог Ивану. Не произведи он того глотка, заробел бы отвечать строгому полковнику. А тут ответил:

    – Новые острова.

    И левой покалеченной рукой потянулся к карте.

    Полковник недовольно дернул усами:

    – Где палец потерял, дьяк?

    Иван сам удивился дерзости ответа:

    – В Сибири.

    – Ну? – отрывисто удивился полковник. Подумал про себя: наверное, вот опытный дьяк. Но спросил нетерпеливо: – Почему новые острова? Ворочай, дьяк, языком!

    А не все знать полковникам, хоть и преображенским, уверенно хмыкнул про себя Иван. Сильно поддержал его тот глоток из шкалика. Да и откуда знать какому-то полковнику про острова? Для такого полковника все острова – новые. Даже пожалел, что нельзя для пущей уверенности сделать еще глоток.

    – Новые острова, – объяснил. – Густо заселены, но нами еще не объясачены. На том несем большие убытки, – солидно объяснил. – А лежат новые острова за камчатской Лопаткой. Коль плыть на юг от острова к острову, непременно приплывешь к Матмаю. – И добавил значительно, смеясь про себя над смятением думного дьяка Матвеева и над диковатым удивлением грубого преображенского полковника: – То есть путь в Апонию.

    – Врешь, дьяк! Откуда тебе знать такое?

    Матвеев испуганно вжал голову в плечи, будто это полковник на него накричал, но Иван нисколько не испугался. Хлебное винцо, оно и маленького человечка бодрит. Он, Иван, успел до прихода думного дьяка и преображенского полковника хорошо хлебнуть из найденного в шкапу шкалика и теперь чувствовал себя смело. Потому и повторил важно:

    – То есть путь в Апонию.

    Полковник быстро и грозно глянул на Матвеева.

    Думный дьяк, как корабль под шквальным порывом, даже подался к шкапу, будто шкап мог его защитить. На Ивана, на родного племянника, думный дьяк больше не смотрел. Зачем ему смотреть на сумасшедшего? Понятно, что государству не может быть иначе, как только к вящей пользе и славе, ежели будут в нем люди, точно знающие течение тел небесных и времени, знающие мореплавание и географию всего света и тем более путь в Апонию, но…

    Но Иван-то!

    Племянник родной!

    Подвел, подлец любимый племянник!

    Думный дьяк незаметно потянул носом. Неужто пьян Ванюша, голубчик, сыть мерзкая? Но попробуй уловить в густом перегаре, как облако окружившем высокого преображенского полковника, кто тут пил, а кто совсем трезв? Вроде везде пахнет горьким винцом, подумал тоскливо. Не повезло милой сестре, соломенной вдове Саплиной. Сперва неукротимый маиор сгинул в сендухе – наверное, не дошел до горы серебра. Теперь дурака сироту Ванюшу прикажут бить плетями до умопомрачения.

    Но заслужил!

    Но заслужил, подлец, изобразил что-то на маппе!

    И это правда. Думный дьяк Матвеев боялся не напрасно.

    Совсем недавно государь Петр Алексеевич в своем кабинете в присутствии генерал-адмирала Апраксина Федора Матвеевича сказал следующее. «Худое здоровье нынче часто заставляет меня сидеть дома. Зато думаю много. Вот вспомнил о деле, которым всегда мечтал заняться: об отыскании пути, который через Ледовитый океан может нас соединить с Китаем и Индией. Известно, что на некоторых маппах обозначен пролив, называемый Анианом. Так думаю, что обозначен он там не напрасно. Должен быть такой пролив. Нужно проверить только. Так что, оградя славное отечество безопасностью от неприятеля, надлежит теперь находить славу государству через различные мирные искусства и науки. Может, в отыскании новых путей окажемся мы гораздо счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать те же американские берега?»

    И раздраженно повел глазами.

    Генерал-адмирал Федор Матвеевич согласно и успокаивающе пожевал сухими губами. А чего ж? – означало это. С востока много доходит слухов. И с северо-востока много доходит слухов. О диковинных зверях, о целых горах серебра, даже об очень горючем камне, коим впору заменить дрова. Государь на это кивнул, но и фыркнул раздраженно – вот как пространна Россия! Нелегко владеть страной, во многих уголках которой никогда не бывал и никогда уже не побываешь.

    Вот почему сейчас думный дьяк Матвеев в испуге отшатнулся.

    – Врешь! – преображенский полковник на глазах думного дьяка ухватил сироту Ивана за кафтан и сильно притянул на себя. В лицо Ивана пыхнуло табаком и водошным перегаром. Из-за высокого, но узкого полковничьего плеча страшно и непонятно подмаргивал непонятливому племяннику думный дьяк. То ли давал знак – дурак, мол, кайся! – то ли приказывал не сдаваться, стоять на своем.

    Иван выбрал второе.

    Не пытаясь вырваться из крепких рук, объяснил смиренно:

    – Вот, путем горького опыта составил новую маппу. Путь опыта горек, но правилен. Знаю точно, что лежат за камчатским носом Лопатка новые острова, а за ними страна Апония.

    – Так близко? – не поверил полковник.

    – Так близко, – подтвердил Иван, осторожно высвобождаясь из вдруг ослабевших полковничьих рук.

    – А путь? – одними узкими губами спросил полковник. – Какой срок тебе надобен, глупый дьяк, чтобы добраться от Парадиза до берегов острова, который ты называешь Матмай?

    – Ну, тысяча верст до Тобольска, может, немного больше… – послушно посчитал Иван. – А от Тобольска сибирскими реками до Якуцкого городка… Оттуда по рекам Лене, Алдану, Мае, Юдоме… В Охотске бусы поставим и двинем морем вдоль новых островов… А можно поставить бусы на самом юге Камчатки, – сказал рассудительно, – там лес богатый, получится быстрее. На Камчатке строить суда можно прямо на берегу. Смотришь, через год, через два… Ну, может, через три…

    Сказал честно:

    – Не знаю.

    Полковник аж застонал:

    – Три года, глупый дьяк! Да как буду знать о развитии предприятия? Как будут доходить вести?

    И крикнул нетерпеливо:

    – Петрович! Водки!

    Думный дьяк Матвеев побледнел. Весь заколыхался, как большое морское животное, не решаясь броситься к дверям, боясь оставить строгого полковника наедине с несчастным Ванюшей, явно сошедшим с ума.

    – Не побрезгуйте… – пожалел родного дядю, смиренно произнес Иван и нетвердо, но решительно приоткрыл книжный шкап. – У нас на случай скорой болезни… Оно ведь известно как… Шкалик…

    – Пьешь? – от страшного удивления круглые глаза полковника еще более округлились, правая щека дернулась.

    – Не пью, только употребляю, – смиренно оправдался Иван и уважительно отступил на шаг от стола, на который выставил початый шкалик. Никак не мог понять, почему думный дьяк Матвеев так боится полковника? Дюж, конечно, так у нас ведь и шкалик дюж.

    Крепко приложившись к початому шкалику, полковник хорошо сплюнул, занюхал выпитое потертым рукавом и протянул оставшееся Ивану:

    – Допей. Разрешаю.

    – Да мы ж…

    – Допей!

    – Да мы ж… – смиренно покачал головой Иван и на глазах умирающего от ужаса думного дьяка Матвеева под дьявольскую одобрительную усмешку странного полковника решительно опорожнил посудинку. – Мы знаем меру…

    От выпитого сразу стало хорошо.

    – Ну? – быстро сказал полковник. – Говори, дьяк. Дойдешь до Апонии? Много в Апонии военных людей?

    – Может, и много, только в большинстве они робки, стеснительны, стараются мир чинить и военного артикулу совсем не знают. – Откуда у Ивана и слова находились? Уверенно говорил. – Апонцы все больше выращивают сорочинское зерно, им и питаются, а оттого малы ростом. Головы и бороды у мущин бриты, оставляют только длинные волосы над затылком и на висках. Эти волосы собирают вместе и на самой маковке, перевязав крепко тонким белым шнурком, загибают на перед пучком вершка в полтора. Так и ходят.

    И для себя неожиданно добавил:

    – И водка у них из риса.

    – Из риса? – преображенский полковник поморгал изумленно. – А пушки? А флот? Коль по соседству с нами живут, почему ничего не знаю? Почему не слышал о чужих парусах?

    – Не стремятся, – с особым значением объяснил Иван. – Все у них есть – и флот, и пушки, однако не стремятся. К себе иноземцев не приглашают и сами никуда в гости не ходят. Думаю так, – твердо сказал он полковнику, явно пораженному выложенными перед ним сведениями. – Думаю так, что следует вывести к Матмаю-острову пять или шесть судов и дать залп всеми бортами. Они, апонцы, и возражать не станут, сразу ясак понесут.

    – Ну? – нетерпеливо требовал полковник. – Ясак принесут? Говори, дьяк! Что есть у апонцев?

    – Золото, серебро, ткани шелковые, посуда лаковая, железо…

    – Ну золото! Ну серебро! – дернул щекой полковник. – А как такой груз доставить в Россию?

    – А что ж, Сибирь не Россия? – дерзко спросил Иван. – В Сибирь доставить – станет богаче одна часть страны. А будет богаче одна часть страны, вся страна станет богаче.

    Полковник ошеломленно посмотрел на Ивана.

    Потом ощетинившиеся усы дернулись:

    – Дай поцелую тебя, дьяк!

    И правда, наклонился, придавил к жесткой груди, сильно сжал, уколол встопорщенными усами, обдал запахом крепкого табака и тяжкого водошного перегара. Потом круто повернулся, на ходу бросив Матвееву:

    – Сними, Матвеев, допрос, отбери с дьяка скаску. Так думаю, большого ума человек твой дьяк.

    В дверях обернулся еще раз:

    – А монстра статистика, который скучает в Якуцке, повесить. Повесить того дьяка-фантаста, чтобы впредь дело знал!

    Дернул плечом, усы шевельнулись.

    Добавил, леденящими глазами, не мигая, глядя на Ивана, с угрозой, ничем не скрываемой:

    – Видел, как воров вешают, дьяк? Коль окажешься заворуем, повешу на самом видном месте. Чтобы и ты, Петрович, видел вора в окне.

    И вышел так, что дверь за ним хлопнула.

    Сразу раздались во дворе голоса:

    – Карету государю!

  

  
    Глава VI Предчувствие беды

    1– Государь! – ослабев, ахнул Иван.

    А думный дьяк так мешком и осел на скамью и затрясся, как морское животное, случайно волной выброшенное на берег:

    – Совсем погубил, подлец!

    И пожаловался, как в полусне:

    – Сколько корил, сколько указывал, толку нет. Кого ни учи доброму, каждый живет собственным дурным пониманием, умных слов не слышит. Ною потоп за сто лет предвестили, а и он, старый дурень, не сильно торопился. Каждому подьячему в канцелярии, каждому писцу волосы по пять раз в день обрывал, просил жить как можно внимательнее, а они, малоумные, водку держат в шкапу.

    – Пользы общей для, – слабо возразил Иван.

    Думный дьяк пожаловался еще горше:

    – Теперь тебя, упырь, и выпороть невозможно. Вдруг государю Петру Алексеичу блажь придет в голову вновь потолковать с тобой о твоих фантазиях? Не могу ж тащить драного к государю.

    Задумался:

    – Может, выдать за шутку? Строг государь, но шутку любит. Однажды было самолично сочинил на холсте большую маппу Азиатской России. Все на маппе было как всамделишное, только написано понарошку – наверху море Индейское и Песчаное, внизу Север и Ледовитое море и Акиан, а к западу Камчатка и царство Гилянское на берегу Амура с надписью для куриозете: «До сего места Александр Македонский доходил, ружье спрятал, колокол оставил». Так ведь и ту шуточную маппу государь использовал для дела, принимал по ней ученый экзамен и сердился незнайкам и нерадивым.

    Освирепел:

    – Глупость не учит. Был такой господин Соколов. В Тобольске в бытность несчастного губернатора Матвея Петровича Гагарина в буйном пьянстве похвалялся у светлейшего, что свободно может с Ламы на Камчатку судном пройти. Князь Матвей Петрович на другое утро вызвал того господина и строго спросил – помнит ли тот, что правда может пройти с Ламы на Камчатку? Господин Соколов, испугавшись платить большой штраф за пустую похвальбу, неохотно объявил, что правда может. Тогда покойный князь Матвей Петрович дал ему известных в Тобольске плотников и мореходов, а тот господин Соколов сделал на Ламе русскую лодью, вышел на море и такой счастливый путь имел, что в третий день прибежал на Конпакову реку. Вот повезло, хранил его Господь. А ты? Помнишь ли, что сказал апостол Павел? «Не упивайтеся вином, несть в нем спасения. Хмель душу пьяного смрадной делает, ум – мерзким и непотребным». – Думный дьяк страшно ткнул толстым пальцем в Ивана и заскучал, прикидывая вслух: – А вот утопить в Неве. Прямо в полынью с головой. Рогожный мешок сверху. Мало ль, скажут, пил глупый дьяк. Совсем небольшого ума был. И ходил по тонкому льду. А матушке Неве все равно.

    – О ком это вы, Кузьма Петрович? – встревожился Иван.

    – О тебе, Ванюша, голубчик. О тебе, сирота.

    – Да что ж я за птица такая?

    – Да птица ты невеликая, – согласился думный дьяк. – Но потому-то и должен хорошо помнить, какая необычная на плясовой площади перед домиком коменданта стоит деревянная лошадь с острою спиною, а рядом столб вкопан с цепью и весь утыкан спицами…

    С угрозой посмотрел в глаза:

    – Знаешь, зачем все это?

    – Да Бог с вами, Кузьма Петрович. Христианская чай душа!

    – А ты меня пожалел?

    Растерянно помолчали.

    Думный дьяк Матвеев, наклонив тяжелую голову на круглое плечо, внимательно и со страхом разглядывал Ивана.

    – И высечь нельзя… – горько вслух рассуждал он. – И оставить с миром нельзя… Ты мне, Ванюша, теперь, как кость в горле… А ведь я не до малого дошел. Всем Матвеевым да Крестининым в миру нелегко пришлось, мир праху отца твоего, а я все равно дошел не до малого. С Остерманом Андреем Ивановичем на вольной ноге. А теперь? Спросят – чей это пьющий дьяк, откуда пошел такой? Так и ответят – отпрыск стрелецкий.

    Побледнел. Наверное, представил виселицу. Ту самую, на которой еще недавно висело перед окнами Юстиц-коллегии истлелое тело Матвея Петровича Гагарина – воеводы сибирского. Не сумел жадный воевода заглотать того, что откусилось. А теперь перед окнами Юстиц-коллегии его, думного дьяка Кузьму Петровича Матвеева, распнут.

    Покачал седой головой.

    – Ну, – сказал вслух. – Не молчи теперь. Слышал, сказано отобрать с тебя скаску? Теперь говори всю правду, что за новые острова? Кто придумал? Откуда такая маппа?

    Добавил:

    – Пока все не скажешь, ничего не прощу.

    Устроился на скамье уютно, надежно, будто вовсе и не сердился, даже дверь на крюк запер; видно было – готов слушать Ивана хоть до утра, а Иван как стоял, так и продолжал стоять.

    Ведь как сядешь?

    Разве апостол Павел не говорил: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать»? Не окажись шкалик в шкапу, может, он, Иван, и промолчал бы, но шкалик оказался в шкапу, и он, Иван, действительно невесть что наплел государю, не признал в преображенском грубом полковнике своего государя.

    Это бес шутит, подумал беспомощно. Это неудача такая в судьбе.

    Но вслух, сам тому дивясь, искренне стоял на своем, преданно смотрел в не верящие глаза думного дьяка – да знаю я, знаю путь в Апонию! Упрямство такое напало на Крестинина, что язык как бы сам по себе жил, мотался сам по себе. Ему, такому языку, только под нож, ничего иного не остается, а он дразнился, он дразнил думного дьяка, стоял на своем в дьявольском упрямстве – вот, дескать, знаю путь в Апонию!

    – Молчи! – наконец прошипел думный дьяк. – Много слов – мало правды. Где сыскал маппу? Откуда взялась маппа?

    – Казак привез с Сибири.

    – С Сибири?

    Иван, дивясь злым усталым глазам Матвеева, повторил:

    – Точно так.

    – Ну, и где тот казак? – голос думного дьяка был ядовит и холоден, как жало змеи. – Он что, прискакал в Санкт-Петербурх прямо из Апонии?

    Иван задумался:

    – Может, и из Апонии.

    И объяснил зачем-то:

    – Сперва морем, потом посуху.

    – Ты водки выпьешь, тоже идешь по лужам, ако посуху. Только бываешь мокрый. – Было видно, что терпения думного дьяка надолго не хватит. Стукнул пухлым кулаком по столу: – Сам придумал глупую маппу? Признайся! Сам выдумал острова?

    – Да не так! – Иван перекрестился. – Видел истинный чертеж. В руках держал.

    – А где он?

    – Сжег, – зачем-то соврал Иван.

    – Ну, сжег? – Матвеев нисколько не удивился, только презрительно повел мясистым носом. А потом все-таки удивился. – Ты думай, Иван. Не противное ль дело, сжигать такие бумаги?

    – Противное, – стоял на своем Иван. – Но сжег. Все сжег. Потому как сильно боялся. Это мало ли. Всякое ведь бывает. Я долго терпел, держал при себе те бумаги, многое даже выучил на память, а потом сжег. Подумал так, что я интереснее могу перенести новые острова на маппу, лучший учиню чертежик.

    – Ладно.

    Матвеев покачал головой и плотно утвердился на скамье.

    – Рассказывай.

    2И Иван рассказал.

    Все рассказал.

    Как его ломает ночами тоска, рассказал.

    И как он ничего не может поделать с такой тоской.

    И о черных сибирских снах рассказал, и о странном пророчестве старика-шептуна.

    О книгах и маппах рассказал, которым отдал почти всю жизнь, а они все подводят его своей неточностью. И рассказал, как честен, как работает, как учиняет новые маппы, ничего не прибавляя от себя, а беря только от чьих-то знаний. Он ведь своею злосчастной маппой не козырял, он прятал свою злосчастную маппу, совсем не хотел, чтобы, попав на глаза, его маппа смутила бы кого-нибудь, тем более государя.

    Покаялся, это бес попутал. Дескать, вся его, Ивана, несчастливая жизнь – сплошной спор с бесом, непрерывная борьба с бесами. То указанные бесы тянут его в кружало, как на веревке, то заставляют на смех добрым людям пить винцо да куражиться, а то подкинут шкалик не куда-нибудь, а прямо в рабочий шкап. Лезешь за бумагами, в мыслях никакого дурна нет, а вместо бумаг угадываешь под рукой шкалик. Ну разве не бесовские штучки? Хорошо хоть пошло на пользу – угодили государю. И даже рассказал, что с некоторых пор он, простой секретный дьяк Иван Крестинин, чувствует в себе некую тайну.

    Подумав, подтвердил: печальная в нем есть тайна.

    – А вот выбьют из тебя тайну палеными веничками, – угрюмо пообещал думный дьяк.

    – Выбьют, – удрученно согласился Иван.

    И прямо рассказал, как в октябре сидел в кабаке на Троицкой и случайно услышал, как рядом два казака говорят о Сибири. Сразу вспомнил про неукротимого маиора Саплина. Говорил там все больше казачий десятник, ему, Ивану, запомнилось одно странное слово – пагаяро, он, Иван, даже не знает, что может означать такое слово.

    И еще о всяком другом говорил десятник.

    О море, например, большом.

    – Погоди, – жадно насторожился Матвеев. – Какое, говоришь, слово произносил десятник?

    – Пагаяро.

    – Прямо вот так произносил?

    – Истинный крест!

    – Ну? – теперь думный дьяк слушал жадно, даже посунулся со скамьи в сторону Ивана.

    Так вот и получилось, объяснил Иван, совсем огорчившись. Кто ж с первого взгляда разберет, что за люди сидят в кружале? Одно было видно сразу, что те казаки издалека. Ну, он и вспомнил о маиоре. Решил спросить: может, встречали где казаки неукротимого маиора Саплина? «Я тихо обратился, с полным уважением», – на всякий случай приврал Иван. А десятник и другой казак обиделись. Там в кружале оказался вор, ярыга, он срезал пуговички с десятничьего кафтана. А десятник ухо срезал с ярыги. Прямо вот так отхватил ухо ножом. Больше того, десятник так рассердился, что пошел махаться портретом государя. Вот он, Иван, и боится говорить о случившемся. А на казака крикнули государево слово.

    – А ты как выпутался?

    – Я плохо помню. Хозяин вступился, – совсем застыдился Иван. – Хозяин выставил меня из кружала и бросил за мной мешок. – О подводе, на которой его, мертвецки пьяного, привезли ко вдове, и о военных песнях, которые он пел, лежа на телеге, Иван умолчал. – Так чужой мешок и остался при мне. И ничего не было в том мешке, кроме челобитной да чертежика.

    – Где мешок?

    – Спрятал, – признался Иван. – Шибко боялся, потому и спрятал.

    – Говори, что было в мешке!

    – Так я уже сказал. Челобитная да чертежик. Ни денег, ни барахла.

    – Молчи, дурак! – противоречиво приказал думный дьяк. – Как выглядел казачий десятник? Была при нем сабелька?

    – Не было сабельки при десятнике, – припомнил Иван. – Его бы с сабелькой не пустили в кружало. А в самом мешке тоже не было ничего. Только челобитная да чертежик.

    – Слова челобитной помнишь? – тихо спросил Матвеев.

    – Выучил наизусть! – обрадовался Иван. – «Следовал к островам мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей… На ближних островах живут самовластные иноземцы, которые, уговорам нашим не поверив, сразу вступили в спор… Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества тех немирных иноземцев мы погромили, взяв за обиды платья шелковые, и дабинные, и кропивные, и всякое золото…»

    – И золото?

    – Ну да, и золото. Я ж говорю, – совсем обрадовался Иван. – «И полонили одного иноземца по имени Иттаная с далекого острова Итурты…»

    – Итурта? Не слыхал о таком острове.

    – Да и я раньше не слыхал, – простодушно ответил Иван.

    И вспомнил дальше, наморщив лоб, положив для верности ладонь на щеку:

    – «А какой через вышеозначенные острова путь лежит к городу Матмаю на Нифонской земле, и в какое время надо идти морем и на каких судах, и с какими запасами и оружием, и сколько для того понадобится воинских людей, о том готов самолично объявить в Якуцкой канцелярии или в Санкт-Петербурхе судьям Коллегии…»

    Думный дьяк даже застонал, приложив ладони к вискам.

    – «В прошлом 720 году, – наизусть продолжал Иван, – вышел из Камчатки в Якуцк, откуда сильно хотел проследовать в сибирский город Тобольск для благословения Преосвященным Архиереем построения на Камчатке новой пустыни…»

    – Хватит, – прервал Матвеев. – Изложишь на бумаге. Все подробно изложишь до последней буквицы.

    И жадно спросил:

    – Кто подписал челобитную?

    – Не разобрал, – повинился Иван. – Богом клянусь, не разобрал. Имя совсем как у меня – Иван, а фамилия длинная, написана хитро, всякими завитушками. Вроде – Козырь. Но это не вся фамилия, это только ее начало.

    – Козырь?!

    Иван удивился волнению думного дьяка:

    – Истинно так. Неужто знаком вам такой человек?

    Думный дьяк покачал головой:

    – Я, может, уже десяток лет охочусь на того Козыря.

    – Да зачем?

    – Может, и скажу… – неопределенно и странно, с некоторой даже угрозой в голосе пообещал Матвеев. – Может, и скажу. Теперь от тебя зависит. Если солгал, Иван, завидовать тебе не будет никто. Пойман ты Богом и царем Петром Алексичем, а еще собственной глупостью. И если солгал, если придумал хоть одно слово, если сам наобум изобрел чертежик и ничем не подтвердишь свои слова, совсем плохо придется тебе.

    – Да ни слова не придумал, – совсем уже робко ответил Иван. – Память у меня такая, что я все помню. Тот казак, он сам проведывал Апонское государство. Писал в своих бумагах, что лежит оно на морской губе, званием – Нифонское. И люди там зовутся – государственные городовые нифонцы. И царя у них не полагается видеть. И имена царей в той стране нечеловеческие. Коль назначен там выезд царя, все встречные падают наземь и не смеют смотреть на своего царя.

    – Неужто добрался? – негромко, как бы сам себя спросил Матвеев. – Неужто обошел всех?

    И задохнулся, ударив кулаком по скамье:

    – Было там имя?

    – Так я ж говорю, что было. Совсем явственное – Иван. А дальше длинно, кудряво.

    – При зоркости-то твоей, Иван, при постыдном твоем любопытстве, неужто полностью не разобрал имя?

    – Не смог разобрать. Только самое начало – вроде как Козырь.

    – А если под пыткой? Вспомнишь? – сказал, будто холоду напустил в комнату.

    – Да как, дядя? – вскрикнул Иван. – Почему ж под пыткой? Я все рассказал!

    И испугался, вспомнив казачьего десятника:

    – Это что же за опасный такой человек? Почему страшен?

    – Да потому, что этого человека давно ждут плаха и виселица, – медленно произнес Матвеев. – Даже мне должен он…

    Пояснил глухо: «Волотьку Атласова».

  

  
    Глава I Дар безмолвия

    1– Гони!

    Пока крепкое винцо плескалось в плоской дорожной баклаге, пока крепкое ржаное винцо обдавало желудок жаром и радужно махом согревало кровь, даже само постоянное и постепенное отдаление от Москвы радовало душу. А о Санкт-Петербурхе и вспоминать не хотелось. Дальше! Как можно дальше! Хотелось, как можно дальше умчаться от низкого плоского Санкт-Петербурха, от страшного, серого! Схватывало льдом сердце при одной мысли о том, что кто-то мог потребовать возвращения в Парадиз, что кто-то мог вернуть в серый нечеловеческий город.

    Ни за что!

    Подальше от Парадиза!

    Подальше от мрачных подвалов, в которых томятся сотни всяких людей – от самых безвинных до страшных воров!

    Замирая от ужаса, впадая в отчаяние и в ничтожество, самого себя не умея понять, Иван совал потную руку под полость, которой кутал зябнущие ноги, вынимал деревянную дорожную баклагу и, пугливо отворачиваясь от господина Чепесюка, но при этом как бы нисколько его не боясь, всем видом показывая, что совсем не боится названного господина, делал большой глоток.

    Скушные заставы, проломленные мосты, редкие колодцы, иногда с высокими деревянными журавлями, полосатые пыльные шлагбаумы, непролазная грязь, всякие броды, займища, деревушки, заброшенные погосты, и вдруг – какое крупное село. А потом опять – лес, грязные проселки, дикие гати, расчистки. Сам черт не разберет пути, однако ямщики разбирали.

    Некоторые области Иван проехал зажмурившись, как во сне.

    Да и чего жалеть? Как ни вспоминай, как ни жди чудесного и возвышенного, появляющееся впереди все время напоминало оставленное за спиной: скушные заставы, проломленные плохие мосты, колодцы, иногда с деревянными журавлями, полосатые шлагбаумы, непролазная грязь, всякие броды, займища, деревушки, заброшенные погосты, и вдруг – какое крупное село. А потом опять – лес, проселки, расчистки, гати. И ямщики везде похожи – носят на простых нитяных поясах мошну с кресалом да нож и одинаково взвизгивают, вдруг вырывая из-за пояса короткий кнут. Так же одинаково, услышав визг, вздрагивают и ускоряют бег лошади. Только господин Чепесюк всегда сидел молча, как чугунная статуя.

    За Могилою Рябою,над рекою Прутовоюбыло, было во-о-ойско в страшном бою…Входя на очередном яме к смотрителю, господин Чепесюк молча бросал бумаги на стол и отворачивался. И никогда ни разу не случилось так, чтобы господину Чепесюку отказали в лошадях. Правда, три казака предусмотрительно скакали впереди, вырвавшись на сутки вперед, и заранее оповещали смотрителей о скором появлении господина Чепесюка. Из тех трех скакавших впереди казаков Иван позже двоих увидел в Якуцке, а третий, говорили, разбился в дороге, умер где-то под Илимском. Иван даже не знал их имен. В голову не приходило спросить имена скачущих впереди казаков. Зачем? Он, Иван, одного хотел: как можно дальше отдалиться от страшного Санкт-Петербурха. Глотнув ржаного винца, печально затягивал военную песню, потом не выдерживал, прерывал песню и поворачивал голову. Прикрыв грешный рот ладошкой, соразмеряясь с тряской возка, спрашивал растерянно:

    – Как же так, господин Чепесюк?

    На большее смелости не хватало.

    Впрочем, господин Чепесюк все равно не откликался, сидел неподвижно, будто чугунная статуя, на которую накинули черный дорожный плащ. Такую же черную дорожную шляпу господин Чепесюк низко опускал на лоб, пряча под шляпой страшное изрубленное сабелькой лицо, не отвечал страждущему Ивану даже пожатием плеча.

    Тогда Иван оборачивался к ямщику:

    – Когда ж станция? Почему, ямщик, нет никакой станции?

    – Верст через десять непременно будет, – охотно откликался очередной ямщик. – Вишь, сколько проехали, теперь осталось меньше. Они, ямы-то, так и идут друг от друга – не тридцать, так пятьдесят верст. Чтобы, значит, лошадь чувствовала себя в работе. А здесь, – тыкал кнутовищем в какую-нибудь особенно дикую избу, не к месту торчащую на обочине или совсем в стороне от дороги, – живут зимовщики. Провиант запасают, фураж для лошадок. Ба-а-альшие у нас дороги. Ка-а-аждая далека.

    – Далека? Каждая? Почему так говоришь? – пугался Иван.

    – Да это песня, – пояснял ямщик. – Так в песне поется.

    – Так и сказал бы.

    – Если поёшь, как скажешь? – совсем запутывал Ивана.

    Но, собравшись с мыслями, Иван вновь лез с вопросами к ямщику. Все казалось, что вот-вот услышит какую-то правду.

    Но ямщик правды не говорил.

    Зато серый Санкт-Петербурх, его плоские прешпекты и линии, тесная канцелярия, деревянный шкап с книгами и маппами и даже дружные кабаки на сумеречных сырых площадях – все это осталось далеко позади.

    В день недельный ополудныстался нам час ве-е-елми трудный,при-и-йшел ту-у-урчин многолюдный…Сделав очередной глоток, пропев несколько строк военной песни, Иван впадал в тоску, снова приставал:

    – Трудно тебе, ямщик?

    – Трудно.

    – Всякое, небось, видел?

    – Всякое.

    – Ты расскажи! – требовал Иван и вновь, уже не торопясь, прикладывался к дорожной баклаге.

    Ямщик привставал, раскручивал кнут, лошади дружно вздрагивали, ускоряли ход. Ощерив крупные зубы, ямщик смеялся, оборачиваясь: мы всяко умеем. Зимой, к примеру, в сильные морозы так умеем править санями, что полозья сами поскрипывают, сами наигрывают веселую песню, а то печальную.

    А еще, оборачивался, черти балуют…

    Вот летит тройка, а на ней нечистый в виде ямщика. Увидит крестьянина, обязательно пригласит сесть, подвезти по дороге. Особенно любит, когда крестьянин пьян. Ну, а по дороге, понятно, завяжется такой разговор. «Вот смотри, – скажет нечистый крестьянину, – у меня ведь не лошади». – «А кто?» – удивится крестьянин. «А только горькие пьяницы, – усмехнется нечистый. – Как умрет какой пьяница насильственной смертью, так его сразу ко мне. А я уж умею, я уж обкатываю пьяниц. – И спрашивает: – Небось, видишь кого?» Крестьянин присматривается, впрямь узнаёт: вон питух Лука из Грибной, а вон Савелий из Пятова, тоже питух знатный. Даже окликнет: «Да как же так, Савелий? Да как же случилось, что ты попал в лапы нечистого?» И, теряя хмель, жалуется: «Да неужто на том свете вот так вот ездят на людях?» – «А чего баловать? – весело отвечает нечистый. – Нам куда девать таких?»

    – И что? Пропадает человек?

    – Эх, не балуй! – ямщик оборачивался, зубасто, как щелкунчик, щерился, свистел лихо, и лошади брали в карьер.

    Иван мучился.

    Вот, говорят, пропадают от пития.

    А как не выпить, если вся жизнь – дорога?

    Вот тянется и тянется жизнь – совсем как дорога. Вот всю жизнь едешь и едешь, и остановиться нельзя. Бежит и бежит дорога.

    – А что за тем поворотом? – спрашивал вслух. – Или за тем? Или вон за этим? Куда дорога бежит?

    – К смерти, – вдруг пронзало ледяным холодком.

    Это господин Чепесюк, не поднимая головы, даже не глянув на Ивана, глухо, как из бочки, чугунным голосом без всякого выражения замечал:

    – К смерти.

    И сразу становилось скушно и ясно: как ни крутись, даже самая длинная из дорог, как она ни вейся, все равно к смерти. И никогда по-другому не бывает.

    Все равно не хотелось верить в такое.

    – Да почему к смерти? – пугался, борясь с ледяным холодком. – Почему непременно к смерти? Всем известно, одна дорога ведет к Москве, другая к Якуцку? Так и ямщик даже говорит.

    Господин Чепесюк повторял:

    – К смерти.

    Иван мелко крестил обожженные водкой и ветром губы, отворачивался с ненавистью от проклятого спутника. Вот поговори с таким. Чугунный идол, может, каменный. И фамилия соответствующая – господин Чепесюк. По-другому к господину Чепесюку никто никогда не обращался. Наверное, уже в детстве все к нему так обращались – господин Чепесюк. Говорят, сам Усатый, никогда не позволявший офицерам иметь даже подобие какого-либо братства с солдатами, мог тем не менее любого из солдат приобнять, ободрить, подарить ему табаку, а то и собственную глиняную трубку, а вот господин Чепесюк никогда и никого не замечал. Хоть толпа окружи его, молчал часами, будто вообще не знал никаких человеческих слов. Сутками мог молчать, из повозки неподвижно, как чугунная статуя, взирая на окрестности, будто, правда, видел там что-то невидимое неподвижным чугунным взглядом. Светлые, по краям уже совсем как инеем подернутые брови сведены, на переносице совсем срослись, глаза как мутное олово, ничего не отражают, а лоб, щеки, все белое, как береста, все лицо густо расписано неровно заросшими сабельными шрамами. С первого взгляда белое лицо господина Чепесюка походило на лоскутное одеяло. Даже нос у него был изрублен, – сильно, видать, рассердил когда-то господин Чепесюк неизвестного злодея.

    Думный дьяк Матвеев, отправляя обоз, так сказал Ивану:

    – Как далеко идете, о том знают только два человека – ты и господин Чепесюк. А об истинной цели пути – один только господин Чепесюк. Даже Сенат, Ванюша, голубчик, не знает того, что доверено государем господину Чепесюку. У него бумаги… – Матвеев оглянулся через плечо, будто боялся, что его подслушают: – У него такие бумаги, каких ни у кого нет. Ему, Ванюша, голубчик, воеводы и губернаторы не указ, он любому приказать может. Имеет личное секретное предписание от государя.

    Усмехнулся:

    – Говорят, господин Чепесюк и раньше не просто так махал сабелькой, а помогал государю чем-то важным, чем-то таким, о чем государь не забывает и в крепком сне. Впрочем, тебе, Ванюша, голубчик, знать о том вовсе не надобно. Ты всегда помни главное: пока жив господин Чепесюк, ты, наверное, тоже будешь жив. А один – пропадешь. Отстанешь по дороге – никто тебя не спасет и спасать не будет, сам погибнешь в лесу. Вздумаешь сбежать – от господина Чепесюка не сбежишь. Я просил господина Чепесюка внимательно следить за тобой. Не дай тебе бог, Ванюша, голубчик, перечить в чем господину Чепесюку. Вы оба с ним теперь начальные люди, но ты, Ванюша, голубчик, будь все же благоразумен: все, что скажет господин Чепесюк, выполняй сразу, незамедлительно.

    – А скажет – убить кого?

    – Сразу убей.

    – Ты что, дядя?

    – Убей! – повторил думный дьяк, сердясь.

    – А скажет – построй корабль?

    – Сразу начинай строить.

    – Да не умею!

    – Пока строишь, научишься. Господин Чепесюк подскажет.

    – Он что ж, все умеет?

    – Все! – моргнул думный дьяк. – Он все умеет. Особенно молчать. И ты рядом с ним молчи. Захочется поговорить, все равно молчи.

    – Так люди же на дорогах! Обязательно начнут расспрашивать – кто да откуда? Обязательно начнут спрашивать – куда да зачем?

    – Врать умеешь, придумаешь. Вот случай, когда правду не говори.

    – Так ведь и не знаю всей правды.

    – И хорошо, что не знаешь. Может, обережет Господь, не отрежут тебе язык.

    Подсказал:

    – Где станут люди надоедать, так прямо и говори, Ванюша, голубчик, что едете, мол, на изыскания, интересную руду искать. Например, железо сильно нужно России.

    – Да какую руду, какое железо? У нас на телегах якоря лежат, снасть морская!

    – А ты думай! – сердился Матвеев. – Врать горазд, придумаешь, что сказать. Твое дело живым дойти до Якуцка…

    Поджал толстые губы:

    – А с господином Чепесюком, коль будешь молчать, может, даже до самой Камчатки дойдешь.

    2А почему?

    С чего столько веры чугунному идолу?

    Почему личное предписание государя дано господину Чепесюку, если вся секретная экспедиция затеяна по маппе Ивана Крестинина? Почему он, казенный дьяк Иван Крестинин, головой отвечает за все перед Усатым, а командует отрядом господин Чепесюк? И почему молчит все время?

    Про последнее думный дьяк Матвеев совсем ничего не объяснил, а сам Иван не спрашивал. Не успевал. Или пьян был, или боялся. Из-за той боязни ловил себя на странных вещах. Ел, например, господин Чепесюк только левой рукой. Быстро ел, ловко, и через несколько времени Иван заметил – сам он пытается, как господин Чепесюк, есть левой рукой! Как забудется, так перехватывает ложку в левую руку, будто заколдовали его.

    Господина Чепесюка Иван боялся до дрожи.

    При этом знал, что без господина Чепесюка, без его казаков и гренадеров сам действительно бы погиб на первых же перегонах. Может, не доехал бы и до первых станций, выпал бы из дорожного возка, упал под дождем, под молнией, застыл в канаве. Одно дело, прижавшись к теплому обогревателю русской печи, в зимние ночи под сонное посвистывание сверчка грезить о том, как победишь долгий путь, как облака над тобой будут долго красиво плыть и птицы кричать, встречая рассвет над каким-нибудь хребтом горным, который ты пересек, поднялся аж к самым льдам, торжествуя, и совсем другое – клопы на станциях, жирная грязь на дорогах, вода, протухшая от жары, дорога, растоптанная сотнями ног, кромешный гнус, да вдруг живот схватит, да ноги натер, да невозможно уже и сидеть в возке – отбиты все внутренности…

    А господин Чепесюк – рядом, всегда молчит.

    С господином Чепесюком шли на Камчатку четыре гренадера, хорошо обученные военному делу, – Карп Агеев да Пров Агеев – братья, Семен Паламошный, обладающий ложным провидческим даром, и Потап Маслов. А в обозе с прочими людьми – десять матросов, всякие мастеровые, плотники.

    «Зачем столько плотников?» – спросил Иван у господина Чепесюка.

    «Ставить виселицы, – без улыбки ответил господин Чепесюк. – Производит отрадное впечатление».

    Плохо было Ивану.

    Пил.

    А господин Чепесюк молчал, будто так надо.

    Гренадеры, освоившись, перестали подходить к Крестинину, с любым делом шли к господину Чепесюку. От главного обоза давно оторвались, спешили вперед малым поездом из семи возков. В одном к полу был прикован ящик, обшитый железными полосами. Что в ящике – знал только господин Чепесюк. Наверное, деньги, может, золото. Выслушав гренадеров, господин Чепесюк, как правило, молча кивал. Этого было достаточно, чтобы гренадеры могли самостоятельно закупать провиант, сменить лошадей, телегу. Наверное, и Иван мог бы рассудить какую проблему, только в это никто не верил и никто к Ивану не шел. Зато с самого выезда из Москвы Ивана бесы терзали. То подсунут под руку баклажку с ржаным винцом, то в придорожной корчме, к изумлению самого Ивана, подставят вместо квасу чего-то такого, из-за чего встать из-за стола нет сил. Можно только ругать тех бесов – сильно издевались над слабым человеком.

    Вдоволь насмотревшись на странные причуды бесов, на то, как крутят они Иваном, один возок господин Чепесюк приказал отдать только для Крестинина. Передняя часть возка закрывалась кожаным фартуком, а сверху можно было опустить небольшую кожаную занавеску на случай дождя или метели, – правда, Иван почти никогда не опускал занавеску, иначе было темно и душно.

    Получив отдельный возок, Иван несколько приутих.

    Во-первых, видно стало теперь, что не простым человеком идет в поход, а во-вторых, упал на дно возка – и вообще тебя не видно. А все равно после первых ста верст братья-гренадеры Агеевы начали между собой держать спор: доберется государственный секретный дьяк Иван Крестинин хотя бы до Камня или где раньше придется его хоронить?

    Иван сам слышал.

    На какой-то станции орали лягушки, толпилось над болотом непрозрачное облачко мошкары, теплая ночь позванивала редкими комарами. Гренадеры во дворе у костерка варили кулеш. Один Агеев – кажется, старший Карп – сказал, отмахиваясь от редких комаров: «Ну и дорога. Длинная». А другой Агеев, Пров, младший, как бы слегка придурошный, вечно все придумывал, ответил: «А какой еще быть дальней дороге в Индию?»

    «Как в Индию? – вмешался в разговор Семен Паламошный, человек на вид неуклюжий, грубый, но сильно отличившийся в прошлой свейской войне. С удивлением вмешался: – Совсем даже не в Индию. Есть такой остров в океане, на нем – птицы величиной с лошадь и морские разбойники. Известно, царь любит все морское. Царю Петру Алексеевичу те морские разбойники поклялись в вечной дружбе. К ним и идем. От новой земли Камчатки повернем к острову с ужасными птицами. Там строгий господин Чепесюк возьмет на себя командование разбойниками. В пользу России».

    «Да зачем?» – удивился Карп.

    «Как зачем? Торговые пути крепко держать в руках, шведа отпугивать, брать золотишко».

    «Нет, – твердо возразил Пров. – Я сам слышал – в Индию!»

    «А вдруг в Китай? Если вдруг в Китай? – неожиданно ввернул молчавший до того Потап Маслов. – Есть такая величественная страна Китай. Произносишь название, и по звуку слышно, как она пространственна».

    «Ты што? Какой еще Китай! – обиделся Паламошный. – Нас всего-то – четыре багинета да господин Чепесюк! А китайцев сколько? Ты прикинь!»

    «Ну, што прикидывать, – стоял на своем Потап Маслов. – Еще этот есть… Ну, значит, господин Крестинин…»

    Братья Агеевы обидно засмеялись, а Паламошный сказал: «Тоже мне, господин… Нам скоро хоронить придется Крестинина. Он много не сдюжит. Ну, прямо не дьяк, а доходяга какой-то. Скоро помрет. Вот чувствую, скоро помрет. Не от ржаного винца, так от огорчений».

    «Да нет, знал я дьяков, – возразил Потап. – Всяких знал. Были среди них и такие, что выглядели похуже нашего. Душа вроде в них ни в чем не держится, а все пили больше, чем маиор Рябов».

    Вспомнив про никому не известного маиора Рябова, Потап от уважения даже глаза выпучил. Но все поняли его по-своему. В основном так поняли, что дьяк Иван Крестинин не жилец на этом свете. Пусть он и секретный дьяк, а все равно не жилец. Даже поспорили: похоронят дьяка Крестинина еще до Камня или все же увидит высокие горы дьяк?

    Ивану разговор гренадеров страшно не понравился. И так было ему не по себе, а тут такое. Никакой веры у людей! Одним, правда, утешился: что бы там ни болтали умные гренадеры умного господина Чепесюка, а он, секретный дьяк Иван Крестинин, дальше Камня идти и не собирался. Еще выезжая из Москвы, твердо решил: сбегу! Так и решил: сбегу! Чего не видел я в Сибири? И тайный бес тоже точил, назойливо нашептывал Ивану: сбеги, сбеги!.. Не слушай никого, сбеги!.. Гренадеры, им что? Они сами по себе как лошади, с ними ничего нигде не сделается, в них шведы стреляли зажигательными бомбами, а они выжили, а ты?.. Вспомни, Иван, маиора Саплина, бес нашептывал. Неукротимый был маиор, а и его сжевала Сибирь…

    Зоря с моря выходила…Ажно по-о-оганская сила…В тыл обозу защемила…Точил, нашептывал бес.

    Стоило отпить большой глоток, прикрыть глаза, как бес начинал рисовать блаженные картинки. Вот домик соломенной вдовы Саплиной – тих, уютен, клюшницы переругиваются, над мазаной трубой дым, во дворе тетю Нютю падучая бьет… А вот тихая канцелярия думного дьяка Матвеева – любимый темный шкап с маппами, всякие интересные книги, шкалик припрятанный… Многое рисовал хитрый бес перед мысленным взором Ивана. Сладкую сенную девку Нюшку, например, рисовал, ее крутой бок… Но возки, влекомые сильными лошадями, неслись и неслись на восток – навстречу Солнцу. И чугунно молчал на ветру посеченный саблями, похожий на памятник господин Чепесюк… Если ехали вместе, Иван возьмет небольшой вес, отуманит себя, разбудит способность к внутреннему разговору, к мечтаниям, к картинкам, встающим перед умственным взором, и начинает проборматывать военную песню или что-нибудь свое – про свою неудавшуюся жизнь… А господин Чепесюк молчит… Иван порой так увлечется, что даже господину Чепесюку готов протянуть деревянную баклажку без всякой жадности: причаститесь, мол, господин Чепесюк, пожалееем друг друга, как только русский человек может пожалеть!.. Но господин Чепесюк молчал. Явного презрения не выражал, но молчал чугунно, каменно.

    Сидит рядом и молчит.

    Как понять странного человека?

    У Ивана вдруг вспыхивали глаза, но это только бес играл – настоящий дьявол, видать, в нем еще не проснулся. Еще недалеко отъехали от России, от царского Парадиза, от зловонной Москвы, – рано.

    Потом!..

    Всё потом!..

    Однажды на Бабиновской дороге сломалась ось.

    Огляделись, пусто, местность неприютная, никого нет. Раньше, говорят, от Соликамска до Верхотурья и дальше в Сибирь ходили мимо Чердыни, поднимались по реке Вишере и уже там через Камень направлялись в Лезву-реку, это ею уже в Туру, потом Тавдою вниз до Тобола, и везде, говорят, можно было какую-никакую церквушку встретить, поставленную мужикам за их благочестие, а уж кузницу и кузнеца непременно, а здесь…

    Иван растерялся.

    Орали лягушки. Шел дождь.

    – Распрягать? – спросил кто-то из гренадеров.

    Господин Чепесюк запрещающе мотнул головой.

    Потом сам подошел к подводе, заставил гренадеров слегка приподнять ее, сам нашел запасную ось и сам заменил ее – без помощи кузницы, считай голыми руками. Потом снова влез в свой возок, не ежась зябко, как все, от измороси. И спал себе в возке как самый простой мужик, его даже будить не хотели. Но на очередной станции смотритель язвительно ухмыльнулся в ответ на слова гренадеров о свежих лошадях: «А нет лошадей. Ускакали лошади. С фельдъегерем ускакали».

    «Да разве не извещали тебя о нас?» – грозно спросил Семен Паламошный.

    «Да кто ж известит? Сибирь здесь».

    «Да разве не являлись казаки? Разве не говорили о лошадях для господина Чепесюка?»

    «Это ж кто таков?»

    «А ты подойди к возку».

    Смотрителя подвели к возку.

    Господин Чепесюк почувствовал чужого и приоткрыл один оловянный глаз.

    – Вот… – заробев сказал господину Чепесюку Семен Паламошный, – не дают, значит, лошадей… Вот они не дают, – конкретно указал Паламошный на смотрителя. – Говорят, двое суток придется ждать. А может, трое.

    Господин Чепесюк медленно перевел взгляд на смотрителя, и тощий суровый человечек в мундире затрепетал. Собственно, господин Чепесюк и слова не произнес. Его чугунное лицо, страшно иссеченное шрамами, ничего не успело выразить. Ни один шрам на его лице не дрогнул, никаким особенным блеском не налились оловянные глаза, но, похоже, впечатление на строгого смотрителя было произведено самое отрадное: смотритель сорвался с места и боком-боком сам побежал по деревне, заранее уже зная, у кого из местных мужиков есть свежие лошади. Неизвестно ведь, что может сказать, окончательно проснувшись, такой человек, как господин Чепесюк. Может, лучше не слышать того, что может сказать такой человек, проснувшись.

    А господин Чепесюк, вздохнув, снова уснул.

    – Господи, господи! – причитал, поспешая по деревне смотритель. – Да где ж это так искалечили русского человека? Ровно с налета в битое стекло сунули всем лицом! Такой захочет, меня самого припряжет к тройке!

    3Три месяца после встречи с Усатым прошли для Ивана как сон.

    Будто совсем другая жизнь началась. Старика-шептуна почему-то стал вспоминать часто. Оказался в одном прав старик: он, секретный дьяк, вниманием царствующей особы отмечен!

    Содрогался при этом: как бы впрямь ни послали на край земли!

    Никогда в жизни Иван не чувствовал себя таким несчастным и одиноким, как в те зимние месяцы. Все вроде по-прежнему: уютный дом, теплый приказ, вечерние выходы. А все равно все не так, будто какой-то зоркий, неспящий, никогда не уходящий в сторону глаз появился и тайно жадно следит за ним. Не Божий, не вдовы, даже не царский глаз и не думного дьяка Матвеева, а вот именно – чей-то. Не знал чей, но чувствовал: есть такой особенный глаз, следит за ним. От такого хоть за семью дверями запрись, хоть тыном отгородись, все едино – ничего не скроешь, никакого движения.

    Еще сильнее стал пить Иван. Бывало, набирался теперь до анчуток.

    Никогда не любил водить компанию, всегда пил одиноко, теперь стал еще осторожнее. Припрятывал дома шкалик, так, чтобы девка Нюшка, прибирая комнату, не наткнулась, и шел в трактир, в кабак, в какую-нибудь австерию, след путал – боялся наткнуться на каких знакомых или просто на людей думного дьяка Матвеева. В кабаке занимал лавку в самом темном углу, сидел молча. Только когда винцо будило кровь, как бы просыпался, как бы чувствовал – от вливания винца в желудок чей-то глаз страшный, ненасытный, постоянно за ним следящий, пусть и совсем на малость, но слепнет, устает, становится не столь бдительным.

    Учитывая это, с оглядкой отводил душу.

    – Вот… – произносил негромко, как бы про себя, не глядя на какого сидящего напротив пьяного человечка. – Сибирь-то большая…

    На Ивана взглядывали.

    Бывало, любопытствовали:

    – Ну, большая… Далеко же…

    – А и далеко, а и большая… – значительно понижал голос Иван.

    Следящий за ним зоркий таинственный страшный глаз как бы почти слеп, зато бесы со страшной силой начинали тянуть за язык.

    – Далеко, да… – подтверждал загадочно. – Но от дальности всякое происходит… Даже в Сибири… Там было раз, заворовал воевода. Так сильно заворовал, что решил еще дальше уйти…

    – Куда ж дальше?

    – Да в Китай…

    Вздыхал медленно:

    – Или в Апонию…

    – Это где ж такое?

    – А это не такое… Это живая страна… Все в Апонии ходят в хирамоно. Это как лензовый халат, только из шелка. И ругаются не по-нашему – пагаяро. Сущие варнаки, но робки. Так робки, что боятся собственных пушек. Себя увидят в зеркале, тоже пугаются.

    – Зачем же воевода бежал к таким?

    – Среди робких решил прижиться.

    – А выйдет у него?

    – Выйдет, но вряд ли, – отвечал Иван.

    – Как так?

    – Там есть гора серебра, – доверительно сообщал Иван заинтересовавшемуся, втянутому в беседу человечку. – Прямо цельная гора. Серебро висит натеками, как сопли, – можно рубить топориком. Это и хорошо, что далеко. Будь Апония поблизости, давно растащили бы все серебро. Известно, наши людишки падки на бесплатное.

    Сидел в кружале опрятный, худощавый, глаза светлые, жаловался мягко, намекал загадочно: вот, мол, жизнь у него не простая. Вот намекал, не богат, имею всего один сосуд, в котором сам стряпаю пищу. Но умен, загадочно намекал, сам сочинил суммы знаний, секреты мне доверяют. Может, время придет, сам пойду в Апонию.

    – Ну, сам?

    Молча кивал. Он-де не из болтунов.

    Но наступала такая минута, когда вправду начинал думать – сам.

    В пьяном мозгу вертелось – ведь уже был, был в Сибири, по-настоящему был, палец мне отрубили, сын жестокого убивцы отрубил палец. Сам слышал и видел – верховые олешки в сендухе мекали, пахло в урасе дымом! Сразу напрочь забывал о вдове соломенной доброй, о страшном Санкт-Петербурхе и о думном дьяке. Забывал даже об умных книгах.

    Сам!

    Сам видел!

    Вот сам, а не кто другой встречал след саней в беспредельной сендухе. От края до края ничего, только снег-снег, вся сендуха ровная, как стол, до хруста выстыла, ледяная, ломкая, хоть не наступай, лопается наст под ногами звездами; а лучики звезд, тех, что над головой, ну прямо серебряная солома! И след саней под звездами черен как сажа – самоядь прошла.

    Сам, а не кто-то, видел – летят низкие лебеди над ржавцами, пустое небо, простор такой, что иди хоть век, все равно никуда не придешь, ног никаких не хватит.

    Сам видел дикующих – они не по-человечески смеются, бросаются каменьем, из пращей, обостренными обожженными кольями бьются, а над ними огнедышащие горы стоят, как стога, мещут яркие искры. Каждая гора как пожар, даже непонятно, как может такое быть.

    Все сам!

    Намекал пьяно и загадочно, чувствуя – от ржаного винца и от удивления закрылся на время ужасный таинственный, внимательно призирающий за ним глаз, значительно щурился, вот сам знает – есть в Апонии гора, не простая, а, как и говорил, вся из серебра. Внизу река долгая, на берегу острог, тын из бревен, заостренных кверху, может, рубленые деревянные стены с башнями. А владетель и строитель того необыкновенного острога – неукротимый маиор Саплин, герой свейской войны, он при горе стоит на часах, не позволяет дикующим ценности отщипывать от горы.

    – Врешь, наверное.

    А чего ему, Ивану, врать, если правда маиор стоит где-то на часах? Чувствовал Иван – жив неукротимый маиор. Сильно чувствовал – добрался неукротимый маиор по приказу царя до какого-то особенного места в Сибири, а то и в Апонии, и теперь накрепко стережет его. За это сильное чувство добрая соломенная вдова Саплина все прощала Ивану. Смотрела на него, как на дитя малое, кормила, жалела, девку Нюшку ругала за невнимание – вон снова пыль в Ванюшиной комнате! Девка Нюшка злилась, а малый мальчик, брат ее, утром поливая руки Ивану ледяной, но чистой водой, шипел, как маленький гусь: «Барыне все шкажу…»

    А Иван не слышал мальчика.

    Протрезвев, ощущал: призирает за ним ужасный глаз.

    А потом, в феврале, надолго исчез из Санкт-Петербурха думный дьяк Матвеев.

    Такое и раньше случалось, но тут думный дьяк внезапно исчез сразу на два месяца. Без прямого начальства подьячие да писцы с толмачами разбаловались. Никто не считал, что секретного дьяка Крестинина (по-ихнему – Пробирку) можно слушаться. А он и не настаивал. Сам внезапно уходил из канцелярии, степенно раскланивался со знакомыми на прешпекте, а потом незаметно нырял за угол – поближе, поближе к очередному кабаку, к корчме, к кружалу, где можно ржаным крепким винцом залить странное отчаяние, пусть на время, но забыть про страшный, таинственный, следящий за его судьбой глаз. Правда, по утрам, дело святое, Иван аккуратно являлся на службу. Сопел в углу, пытался работой отвлечься от холодка, пробегающего меж лопаток.

    А чего боялся? Сам не понимал.

    Вот государь император Петр Алексеевич нечаянно пожаловали в канцелярию, где наткнулись на него, на Ивана. Ну, так, известное дело, они, государь император, могли наткнуться в канцелярии на кого угодно. А что шкалик под рукой оказался, так ведь шкалик просто в шкапу лежал…

    Но пил, пил. Боялся, что вспомнит его Усатый.

    Крикнули как-то: «А ну, Крестинина!» – он сперва вздрогнул, потом обрадовался.

    В канцелярии скушно, душно, за окнами метет. Редко посторонний явится, обязательно по делу; иногда дежурный офицер привозил в канцелярию секретные маппы. Принимал бумаги Иван, много расспрашивал, разворачивал бумаги неторопливо. Первый взгляд бросал на восточные окраины – голландцы да англичане, известно, много плавают, – может, набрели ненароком на цепь островов, ведущих к Апонии?

    Радовался, ничего такого не увидев.

    И сейчас радовался, ожидая посыланного. Предчувствовал, что голландцы да англичане не дошли до Апонии. Несколько занемогши чувствовал себя со вчерашнего загула, в глазах туманилось, но знал – увидит новую маппу, зрение сразу придет в порядок. Думал, войдет сейчас офицер или нарочный в венгерском кафтане. Соблюдая правила, шаркнет ногой, париком помашет.

    А вышло не так.

    От входа, прямо держась, прошел к столу невысокий, почти квадратный человек, прямо чугунный, под взглядом которого подьячие и толмачи дружно замерли, а кто так даже выпятился из комнаты. Остальные низко опустили головы над столами и замолчали. И пока неизвестный человек находился в канцелярии, никто не поднял головы.

    Неизвестный человек назвался господином Чепесюком.

    Сердце нехорошо дрогнуло, когда разглядел Иван названного господина.

    Невысок, чрезвычайно широк в плечах, лицо в шрамах, сросшихся весьма неровно, а глаза, будто оловянные пятаки, только орлов не видно, – вместо орлов смутная оловянная тусклость, завораживающая, как вид бездны.

    Бездну Иван и почувствовал, когда неизвестный господин Чепесюк, отпустив рукой полу длинного плаща, кивнул: собирайся, дьяк!

    До Ивана дошло не сразу.

    А когда дошло, то засуетился.

    Если собираться, то как? Одеваться тепло, надолго?

    Или мы только на минутку выйдем, можно и в кафтане?

    Господин Чепесюк на эти его дурацкие вопросы не ответил.

    Может, он от думного дьяка? – леденея, думал Иван. Вокруг думного дьяка Матвеева много людей, на все способных. Может, у дяди сложное дело, решил Ивана срочно увидеть? Вот прислал человека…

    Но господина Чепесюка и человеком трудно было назвать. Совсем квадратный, чугунный, бессловесно взглядом приказывающий. Иван так и понял приказывающий взгляд господина Чепесюка – дескать, все едино, как ты оденешься. Теперь, дескать, какая разница? Сам понимал, что неправильно так думать, протестовал против таких своих нехороших дум, и все же, как зачарованный, оглядываясь на молчащих подьячих и толмачей, так и не поднявших голов, оделся тепло и молча вышел за квадратным человеком. Именно то, что ни один подьячий, ни один самый отчаянный писарь не посмел поднять голову от столов или хотя бы кивнуть вослед, безумно испугало Ивана – чуть не до смерти. Может, маппы увижу новые, подумал беспомощно. Но тут же вспомнил о нечаянной встрече с Усатым.

    О той нечаянной встрече никто в канцелярии не знал. В самом сильном запое, когда Иван даже на добрую соломенную вдову мог возвести поклеп, этой встречи не помнил. Ведь скажи вслух: «С Усатым из одного шкалика пил», – на тебя сразу крикнут слово и дело государево! Молчал, считал суеверно: если уж он сам крепко забыл, выбросил все из головы, то Усатому-то как помнить? Дел у него нет других? Да и думный дьяк Матвеев, любя племянника, не уставал напоминать: коль не хочешь, Ванюша, голубчик, париться паленым веничком да кряхтеть на дыбе, коль не хочешь, чтоб уши тебе ссекли да ноздри вырвали, да воровскую тамгу навечно выжгли на плече, – не помни! Коль хочешь еще пожить немного, коль хочешь, чтобы не таскали тебя в Тайный приказ, не допытывались вкрадчиво о помыслах тайных – даже в дурном сне не надо кричать, даже в большом счастье не следует помнить о нечаянной встрече с государем. Он, думный дьяк Матвеев, дядя родной, не знает пока, как выручить любимого племянника, так что молчи!

    Иван и молчал.

    Понимал, лучше тихо пересидеть, паучком незаметным заткаться в паутину, зарыться в бумагах пыльных, в маппах. Пусть о нем, об Иване, все забудут. Он потому и в кабаках прятался в самых темных углах, лицо в руки прятал. И вот к нему, к такому тихому, всегда молчавшему, – тревожный квадратный гость с густо посеченным лицом, в квадратной накидке до полу.

    Сердце стукнуло.

    Нет, отчаянно цеплялся за последнюю надежду, это думный дьяк Кузьма Петрович откуда-то вернулся, чем-то недоволен, послал за племянником первого попавшегося под руку человека, а первым под руку попался такой… Не может быть иначе… Не могут туда вызвать из-за моего чертежика…

    Кольнуло нехорошо: из-за моего…

    И в то же время с неожиданной подлостию вдруг подумал: да мой, мой чертежик! Пусть не я его сочинил, он – мой!

    Собрался с духом, коря себя за слабые мысли.

    Не надо думать о плохом. Наверное, правда вернулся Кузьма Петрович.

    Но санки, противно повизгивая по смерзшимся комьям грязи, пролетели мимо Адмиралтейства и свернули за угол. Квадратный человек загораживал спиною вид, не давал понять, куда везут. Остановились только перед глухой кирпичной стеной, в которой неприятно желтела ржавым железом окованная дверца. Никого перед дверцей не было, только снег хорошо утоптан, но сердце Ивана дрогнуло.

    Привязав лошадей, так ни разу и не глянув на Ивана, квадратный человек вынул из кармана собственный ключ и открыл дверцу.

    Двор затоптанный, места много.

    Глухой кирпичный корпус. Некоторые пристройки к нему – бревенчатые, какие-то торопливые, будто все время места не хватает хозяину. А хозяин, может, не из простых – у запертых ворот стоял на часах солдат, у коновязи фыркали верховые лошади.

    Впрочем, осмотреться не дали.

    Господин Чепесюк легонько, но подтолкнув Ивана, ввел его в низенький флигель, совсем темный со света, и тщательно запер тяжелую, задубелую от сырости и холода дверь. Затем, не оборачиваясь, указал во тьму. Из темного коридорчика, оштукатуренного, но сильно замызганного, втолкнул в следующую комнатку, тоже оштукатуренную и замызганную.

    – Дьяк я… Секретный… – теряясь в страшных догадках, пытался выговорить Иван, но квадратный человек, ничего не сказав, вышел.

    Темная комнатенка, слепое оконце, в которое ребенок не влезет, убогая лавка у стены, накрепко врезанная в бревенчатую стену, – простота обстановки вдруг ошеломила Ивана. Нет, понял, не думный дьяк меня вытребовал. Это мой собственный язык привел меня сюда, дурость собственная. Не зря предупреждала вдова, чуяло беду ее доброе сердце.

    В отчаянии присел на лавку.

    А что ж? Не заслужил разве? Казака неизвестного не спас, чужую маппу держит как свою, самого Усатого обманул. Потому, наверное, и доставили в Тайный приказ.

    Ужаснулся: как так?

    Вот соломенная вдова Саплина, существо робкое, даже пугливое, открыто принимает клюшниц. Государь строго-настрого запретил принимать клюшниц, а соломенная вдова Саплина все равно принимает. Клюшницы ей сплетни несут, а вдова слушает… Петербурху быть пусту… Вода поднимется до вторых этажей… Войны жди новой… Чего только не несут клюшницы, а добрая вдова не боится. У нее, наверное, и сил потому много. Она и в монастырь, она и в больницу, она и в скорби всех привечала… Вот чего ему, Ивану, было не жить с такой доброй женщиной? Покойно, тепло, уютно. И брат родной Кузьма Петрович ее любит. Вдова выйдет к нему в китайчатом сарафане малинового цвета, а то в халате таком, на котором невиданные растения цветут, в хирамоно, а на розовой шее нитка жемчуга… Выйдет, и видно, что спокойно на сердце у вдовы. Сам государь запечатлел поцелуй… А он, Иван…

    С ненавистью вспомнил якутского старика-шептуна. Врал старик! Вот кого повесить на дереве! Вот кого доставить в Тайный приказ! От ужаса, сильно пронзившего тело, готов был бежать на край земли. Да куда угодно, только бы не оставаться в убогой комнатке. Это, наверное, понял, и есть вход в ад, о котором в Санкт-Петербурхе говорят только шепотом.

    Прислушивался томительно.

    Вздрагивал при каждом шорохе.

    Окончательно пришел к мысли: врал старик-шептун!

    Может, он, Иван, и отмечен вниманием царствующей особы, пусть так.

    Только ему никакой дикующей, никакого самого края земли теперь, похоже, ну никак не видать. И жизнь, похоже, даже чужую, не проживет.

    Кажется, что и своей может лишиться.

    4А все оказалось еще страшнее.

    Снова вошел в комнатку господин Чепесюк в квадратной накидке с лицом ужасным и хмурым и молча вывел Ивана в коридор, в сумерки. Шли, высоко поднимая ноги, боясь запнуться, а все равно Иван спотыкался: ноги не слушались. Господин Чепесюк, не отворяя рта, помогал, потом втолкнул куда-то.

    Несло горелым из тьмы.

    Оказалось, от масляных фонарей, коптящих на грубом деревянном столе, а также из вместительного каменного камина, в закопченном зеве которого горячо тлели поленья. Свету фонари и камин давали мало, поэтому в светцах, в железных грубых треножниках, стояли еще и оплывшие свечи. Все равно было темно. Правда, различались желтые опилки, которыми был посыпан пол, и тяжелый деревянный стол, за которым дружно сидели три человека, низко наклонив большие головы в простых париках.

    Вон какие парики! – пронзило Ивана. Вон как сильно задумались! Вон какие тяжелые железы лежат перед камином – и клещи, и кандалы, и цепи. И отсветы, падающие из каминного зева, страшно и томительно играют на железах. А в полутьме Иван увидел, как бы специально удалена от входа, – виска, иначе дыба.

    И тело на ней.

    Большое обмяклое тело.

    Не человек, а вот именно тело. Небось, уже никакой боли не чувствует.

    – А ну, подойди, Ванюша, голубчик…

    Голос так ласково прозвучал в темной пытошной, в свечном чаду, в потрескивании каминном, что жизнь как бы заново ласково и издалека поманила Ивана – а ну, подойди, Ванюша, голубчик… Темный ужас, как сквозняк, улетучился, ведь звал Ивана дядька родной думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Он был в парике, как у всех, потому Иван не сразу узнал его. А рядом сидели двое – тяжелый пожилой человек и угрюмый писец с пером в руке, с медной чернильницею на шее. Нехорошо пахло потом, мочой. Может, кровью. Еще чем-то неопределимым. И конечно, прелыми опилками. А все равно на миг полегчало.

    – Ты пока ничего не пиши, Макарий… – строго предупредил думный дьяк, но посмотрел не на писца, а на человека рядом, который неторопливо стянул с головы парик, будто в пытошной стало душно. – А ты, Ванюша, голубчик, отвечай честно… – Думный дьяк даже головой покивал. – Мы же знаем про твою слабость, Ванюша, голубчик. Оно завсегда интересно посидеть в австерии или в другом каком царском кружале. Выпил винца на несколько денежек, вот тебе и хорошо… – Думный дьяк даже недоуменно повел круглым плечом: дескать, в самом деле, чего такого плохого? – Мы же знаем, что ты в собственное время посещал те кружала. Правда, Ванюша, голубчик? Ведь было такое? Дело сделал и пошел. Правда? Мы же знаем, что ты о дисциплине имеешь понятие. Нет у нас к тебе обид, Ванюша, голубчик. Если ты и пошумишь немного, так ведь русский человек не может не пошуметь. Правда? Зато потом и мучается сильно. Мы твоим делом довольны. Твои маппы, Ванюша, голубчик, угодны государю, а государь наш знает, какая маппа стоит внимания. Он это очень даже хорошо знает… – с каким-то тайным, но теперь уже и с каким-то нехорошим значением повторил думный дьяк. – Вот и нам, Ванюша, голубчик, нравится, как ты делаешь свое дело. И мы, Ванюша, голубчик, так же служим государю. Чего тут плохого, правда?

    – Ага, – несмело кивнул Иван.

    – Ну, вот и хорошо, – неведомо чему обрадовался думный дьяк. – Вот ты нам таперича и помоги. Ты ведь поможешь?

    – Ага, – все еще робко, но уже приободряясь ответил Иван. – Да коль в силах, да непременно…

    И повторил эти простые слова два, а может, три раза. Хотел, наверное, чтобы они дошли даже до квадратного чугунного господина Чепесюка, застывшего у дверей.

    – Ну вот и скажи нам, Ванюша, голубчик, – вкрадчивым ласковым голосом, какого Иван от него никогда не слыхал, сказал думный дьяк. – Горазд ты по кабакам шляться. Сам про себя думаешь, наверное, что сильно ловок, что никто о том и не знает. Только так не бывает, Ванюша, потому что есть в мире особое око, невидимое, незримое, государственное. И русский орел двуглав, он все видит. Оттого мы и требуем от каждого человека полной честности, поскольку все живем под орлом.

    Вот он глаз невидимый, неведомый! – понял, как в ледяную полынью провалился, Иван. А думный дьяк продолжил неторопливо:

    – Сейчас не в укор говорю. Сейчас надеемся, что ты нам поможешь. Мы тут, Ванюша, голубчик, никак не можем сыскать одного человека. Вот знаем, что явился он в Санкт-Петербурх, а найти не можем. Ну, как пропал. А может, и правда пропал… – думный дьяк неодобрительно почмокал губами. – Может, лучше бы ему и пропасть, кто знает, только мы должны в том убедиться. Потому и позвали тебя, Ванюша, голубчик, ведь ты мастак шляться по кабакам.

    – Да что? Что надо-то? – вырвалось у Ивана.

    Сам устыдился, так быстро вырвалось.

    – А вот не встречал ли где в кабаках, в кружалах царских, в вертепах мерзких некоего казака в хороший рост, видного, и усы при нем, и может сабельку носить у пояса, и, может, шепелявит чуть-чуть? А еще, – добавил думный дьяк, внимательно глядя прямо в глаза помертвевшему Ивану, – а еще, выпив, любит этот казак устраивать крупный шум…

    – Да как же в кабаках без шума, дядя? Сами же говорили.

    – А ты не торопись, – мягко укорил думный дьяк, как бы этим вдруг холодно отталкиваясь от Ивана. – Ты не торопись, отвечай только на вопрос, никаких лишних слов не произноси. И еще… Ты меня сейчас дядей, Ванюша, голубчик, не называй, а то что же получается? Тебя, может, сейчас потащат на виску, я, может, сейчас сам прикажу такое, а ты мне – дядя… Так что не торопись, отвечай просто. Пусть каждый твой ответ будет правдив. Вот совсем правдив, как на духу. И каждое слово пусть будет ясным.

    Думный дьяк посмотрел на угрюмого писца:

    – Вот и Макарию записывать будет проще.

    Иван, похолодев, кивнул.

    – Видел ты в кабаке такого казака? Собой видный. Скорее всего, в сентябре быть мог, может, в октябре. Имея дерзкий характер, мог прельстительные речи вести, рассказывать о далеких краях, упоминать разные имена.

    Ивана как обожгло – дознались! Вот вышли на след тайной маппы! Уж кому не знать о ней, как не думному дьяку? Теперь нельзя, теперь точно нельзя лгать! И робко кивнул: было, мол.

    – Ну? Не молчи. Какие такие имена поминал казак?

    – Яков какой-то, с какого-то острова… Может, в Акияне… Еще говорил про какого-то шепелявого… Даже говорил, что, дескать, я похож на того шепелявого… А других не слышал…

    – А не поминал искомый человек казачьего голову Волотьку Атласова? – думный дьяк значительно глянул на мрачного соседа, снявшего парик, и тот согласно кивнул.

    – Казачьего голову не поминал… Если при мне, то ни разу не поминал… Говорил только про какого-то Якова… Будто был высажен какой-то Яков на далеком острову…

    – А знаешь ли ты, Ванюша, голубчик, что когда-то на Камчатке воры зарезали государственного человека казачьего голову Волотьку Атласова?

    – Знаю.

    – Откуда знаешь? – грубо спросил человек, снявший парик.

    – По делам Сибирского приказа.

    – А знаешь ты, кто зарезал того государственного человека? – так же грубо спросил человек без парика.

    – Воры, наверное.

    Ивана вдруг осенила догадка.

    Там, в глубине пытошной, осенила его догадка, что висит, наверное, на виске, на дыбе, в беспамятстве тот самый казак, который махался в кабаке портретом Усатого! С ужасом вдруг соединил в сознании чертежик, найденный в чужом мешке, и казака, висящего на дыбе.

    – Ну, шепелявого вспоминали… – напомнил дрогнувшим голосом. – Говорили, что похож на какого-то шепелявого…

    – Имя произносили?

    – При мне нет, – от ужаса, от собственной слабости, от презрения к себе задохнулся.

    – А еще про что говорили? – спросил грубый человек, утирая париком вспотевшее лицо.

    – Больше об островах… О каких-то островах… Может, сами ходили туда, даже кого-то там оставили…

    – Кто больше говорил?

    – Да вроде казачий десятник.

    – Этот? – вдруг страшно спросил человек без парика, поворачивая голову к дыбе.

    – А разве сам не сказал?

    – Воры, Ванюша, голубчик, сами они ничего не говорят, – совсем уже нехорошо усмехнулся думный дьяк. – Палач на этого проклятого десятника дюжину веников уже извел в пытке, все косточки ему повывернул, а он молчит. Дан, значит, такой дар ему. Дар безмолвия.

    И спросил страшно:

    – Он?

    – Кажется…

    Ужасаясь, всмотрелся Иван в полумрак.

    И уже увереннее произнес:

    – Он.

  

  
    Глава II Бабиновская дорога

    1Ох, санкт-петербурхские прешпекты, московский пожар, ох, злая Бабиновская дорога! Иван стал подмечать, что чем ближе к Сибири, тем печальней глядят на тебя встречные люди.

    Спрашивал:

    «Господин Чепесюк, сколько идти до Камня?»

    Господин Чепесюк не отвечал. Иван боялся его молчания.

    Вот, думал, вся жизнь так и пройдет. Старик-шептун нагадал когда-то – дойдешь до края земли; будешь идти, идти, а где он, незнаемый край, если вдали опять и опять появляется что-то?

    – Господин Чепесюк, почему на дороге каторжных столько?

    Не ожидая ответа – какой ответ? – с тоской оглядывал каторжных. Представлял себя таким же – в кандалах и в колодках. Думал, это ж понятно: не найду путь в Апонию, сяду в колодки. Звон цепей вгонял в тоску. Не выдерживая, слал ближайшему каторжному калачик, как бы пытался умилостивить собственную будущую судьбу. А то и луковку посылал – как себе. Господин Чепесюк вдруг пронзительно оглядывался на Ивана.

    – Люди же… – разводил руками Иван.

    Чепесюк молчал, ничем не выдавая своего отношения.

    – Людям же подаю…

    Ждал хоть слова в ответ, хоть звука.

    Сорвись хоть слово, хоть звук с чугунных губ господина Чепесюка, кинулся бы обнять его, а может, наоборот кинулся бы с ножом, но Чепесюк молчал. Иван смирялся, лез дрогнувшей рукой под полость, нашаривал дорожную флягу, думал со смиренной тоской: пойдут глухие места – где брать винцо? А господин Чепесюк молчал, и Ивану от его молчания губы схватывало холодом.

    А то леший начнет дразнить.

    Сперва напугает каким непонятным шумом, а потом долго смеется за деревьями и хлопает в заскорузлые ладони. От страху волосы не убираются под шапку. Спросишь ямщика: откуда здесь леший? Ямщик усмехнется, вот, мол, пришел с казаками из России.

    В деревнях к поезду набегали местные. Кто предлагал елку мха – мох на палках продавался, кто свежего молока или калачи. Всяко бабы стояли. Одна не просила милостыню, а просто прижимала к груди двух дитятей, говорила негромко, проникновенно: «Погляди, барин, какие у меня дети – один полоумный, другой совсем никаких звуков не выговаривает». И смотрела невыносимо, всю душу изорвала, дура.

    Не судил Бог христианстваосвободить от поганства,еще не дал сбить поганства…Главный обоз, груженный снаряжением, провиантом, военным зельем, разрубленными на части якорями и канатами (в цельном виде нельзя было разместить такое снаряжение на подводах из-за тяжести и размеров) – давно отстал. Чепесюк и пять волонтеров, с собою таща Крестинина, торопились вперед. Хорошо бы, считали, прийти в Якуцк к концу года. Сильно на это не надеялись, но радость была – июнь выдался сухой, теплый. Ржали лошади, ругались ямщики, братья Агеевы, специально на то назначенные, вечерами жгли костры: не хотелось кормить клопов в душных избах. Когда еще шли с основным обозом, встретили под Козлами некоторых людей гостиной сотни. Те сильно, даже с ревностью, начали пытать: да куда идет такой обширный поезд? Очень удивились, услышав по секрету, что в Сибирь. Некоторые сочли, что это где-то у реки, может, неподалеку. У той, может, Волги. Иначе зачем тащить с собой якоря? А некоторые и совсем не поверили. Да ну, в Сибирь! Чего ж это в Сибирь тащить канаты? Олешков, что ль, останавливать на ходу? Один все качал головой: «Может, довезете десятую часть. Может, и из вас кто дойдет до места». – «Как десятую? – трезвея, спрашивал Крестинин. – Как не все дойдем?» И сам думал: а как можно дойти в Сибирь на подводах? Я точно не дойду. Помру с тоски или с перепою, а то убегу, наконец… Пойду нищим босым по всяким дорогам. Пойду странствовать по окрестным монастырям. Может, песнопениям обучусь, думал томительно. Исхожу всю Россию. Где калачик подадут, где из шкалика капнут. Люди, они добрые. Однажды, подумал, в Мокрушиной слободке на Петербургской стороне загляну печально в уютный домик вдовы Саплиной. Там, пусть меня не узнают, зато накормят, напоят, а он добрую вдову увидит. И Нюшку… Сильно пожалел: Нюшку к тому времени, наверное, уже и не ущипнешь. Обрастет дура детьми, как опятами…

    – Как это десятую часть? – пугался.

    Смотрел на людей гостиной сотни:

    – Как это не все дойдем?

    Люди гостиной сотни, купчишки, знающе посмеивались, помаргивали:

    – Ну как? Да просто. Долга дорога! Усушка, утруска, порча от ветра и червоточины, мыши да плесень. А еще сырость, а еще засуха, плохие броды, наводнения, ветры, мор. В пути, опять же, пожары.

    – Какие мыши в обозе? Какая засуха? Какие пожары в пути?

    – А это уж такое дело, стихийное, – знающе перемаргивались люди гостиной сотни. – Вон ящички у вас, дерево, стружка. А мыши в ящик залезть – пара плюнуть. А то, смотришь, книжку найдет. Или свечу. Мышь сильно бумагу любит. А потом телега в яму на броде впадет. А потом осень зальет дождями. А потом ночью, когда спишь, огонек от костра занесет в солому, мало ли. А еще зимой, кушая мороженые щи с убоиной, живот схватит. Ко всему еще всякие лихие люди. За Камнем-то дороги пусты, помощи не докричишься. Там, считай, вообще никаких дорог – бездорожье… Нет, нет… – уверенно качали головами, – многих разбойники побьют, многого не довезете.

    А ведь и не довезем, и побьют, думал Иван в печали.

    И вдруг отчаивался: лучше пусть варнаки в Сибири зарежут, чем помирать в темной пытошной в Санкт-Петербурхе. Лучше, ноги сбивая, тащить на себе роги для пороха, свинец, котлы медные для дикующих, лучше умереть от плохого горячего винца посреди луговой равнины, пасть под кистенем безбожного разбойника, чем жить так, как он жил в плоском сыром Петербурхе после нечаянной встречи с государем…

    Магомете, Христов враже,да что да-а-альший час покаже,кто от чьих рук поляже…Чем дальше, тем глуше становилось и сумрачнее. Не верилось, что кто-то в Сибирь мог ходить по собственной воле. «Господин Чепесюк, – спрашивал. – Зачем человеку так далеко ходить?»

    Господин Чепесюк молчал.

    И уж совсем не верилось, что кто-то, забредя столь далеко (об Якуцке или Камчатке даже думать не смел), мог вернуться отсюда.

    А ведь возвращались! Даже с края земли возвращались!

    Тот же Волотька Атласов…

    Было же такое…

    Волотьку Атласова Иван никогда не видел и видеть не мог, но казачий пятидесятник, по рассказам соломенной вдовы, не раз появлялся в доме Матвеевых с богатыми подарками. Соломенная вдова Саплина, тогда еще не вдова, даже не мужняя жена, а просто пухленькая веселая девица, вспоминала о Волотьке с особенным вздохом, с особенным блеском в глазах. Еще бы, ведь видела пятидесятника молодыми глазами. Это уже потом неукротимый маиор Саплин сделал для нее геройство совсем обычным делом, а тогда девица Матвеева была еще совсем молодой, вся горела, с ужасом и восторгом смотрела на светловолосого голубоглазого человека, ходившего так далеко, что там никто и не слыхивал христианского голоса! Ох, запомнила Волотьку добрая соломенная вдова. Вслух часто произносила: «Волотька…» Так часто, что даже Иван его как бы видел.

    По рассказам вдовы, Атласов был громок, в кабаках по углам не прятался, людей не боялся. Если входил в кабак, кабатчик сам бежал навстречу взволнованно – по осанке, по льняной бороде, по голубым холодным глазам и богатой одежде угадывал гостя. Ишь, какой! Царь Петр Алексеевич всем постриг бороды, а этот, гляди, в бороде, и нет на его платье лоскутьев красных и желтых, как полагается по государеву указу. Не пугался вслух говорить: «Творящие брадобритие ненавидимы от Бога, создавшего нас по образу своему!»

    В канцелярии, работая с маппами, Иван внимательно изучил «Скаски» Атласова, отобранные у него в Якуцкой приказной избе еще в семьсот первом году. Понял, что тщательнее пятидесятника никто не вглядывался в далекий мир края земли, в который не каждому удавалось даже проникнуть. Случалось, конечно, что проникали, да там, на пороге неведомого мира, и оставались – одни сраженные стрелой, другие – провалившись в ледяную полынью, третьи – сорвавшись с промерзлых скал. Известно, как легко собирать ясак: то ли сам умрешь, то ли дикующие в лесах зарубят.

    Вот кто еще видел такое, как Волотька Атласов?

    Те же дикующие, например. Они никакой ценности соболям не знают, режут хвосты, замешивают в глину, чтобы горшки были прочнее. Юрты у них легкие даже зимой, потому что земля постоянно трясется; построишь избу, так в ней тебя и задавит. Реки, перед которыми Нева кажется мелкой протокой. Горы, из их нутра дым идет, будто пережигают внутри каменья. Солнце, стоящее летом прямо против человеческой головы, даже тень не ложится под ноги. Птицы как пчелы, ягода как яблоко, деревья величиной с гриб, и грибы, наоборот, поднимаются над деревьями – в сендухе. А с гор выпадают реки ключевые. Вода в них истинно зелена, а насквозь прозрачна. Брось в воду копейку – увидишь в глубину сажени на три.

    Очнулся. Что ему до десятника Атласова? У того была своя жизнь.

    Совал руку под полость, жадно нащупывал баклажку. По сторонам не глядел. Пусть глядит по сторонам чугунный господин Чепесюк. Что там увидишь? Покосившиеся поскотины, гнилые плетни, горбатые избы, грязные околицы. Твердо решил – сбегу! Ничто не удержит.

    Бабиновская дорога долгая, старая.

    По чертежикам знал, что идет Бабиновская дорога от Соликамска по верховьям Яйвы, дальше через Павдинский камень до реки Ляли. По лялинским берегам до устья Разсохиной, к речке Мостовой на Туру, и так до самого Тобольска.

    На чертежике – интересно, а если въявь, то все те же размытые вешней водой мосты, покосившиеся поскотины, грязь, подводы с каторжными… Обдавало ужасным холодком, звал: «Господин Чепесюк!» – но чугунный человек не откликался. Одно утешение: сунешь руку под полость, а там баклажка. Твердо решил: даже до Камня терпеть не стану, сбегу. Назад все равно пути нет, и впереди смерть. Господин Чепесюк так иногда глядел, что становилось понятно – не видит господин Чепесюк Ивана, Иван для него только тень, может, для господина Чепесюка Иван уже умер.

    Тогда тем более, чего тянуть? Вернешься в Парадиз – пытошная, с Чепесюком пойдешь – в пути сгинешь. Не хотел ни того ни другого. В полузабытье светло мечтал: сбегу, сбегу! В рубище простом пойду каликою перехожим по дорогам. На папертях подадут, в деревне калач вынесут. Человек русский добр, на том и ломается. Думать буду много, смотреть, с разными людьми разговаривать.

    Сразу светлее становилось на душе. Небо меньше пугало.

    Вдруг вспоминал, в одном тонком сне было ему видение: облак мутный над головой. А над облаком еще что-то, тоже томительное и мутное, и куда взгляд не бросишь, вроде как сатанинское. Не положено так, не подсказано ничем, быть не может в божьем миру ничего такого, а вот смущенная душа точно угадывала – сатанинское…

    Сам не знал, что́ о таком думать.

    Смотрел с тряского возка на спокойное небо.

    Небо светло стояло над миром, – видимо, аггел отвечал мыслям.

    Тишь, благодать, лошади пыхтят, ветерком обдувает лицо, и вдруг снова за поворотом – каторжные. У кого ноздри рваные, чуть не кровоточат, у кого клеймо свежее на лбу – вор.

    А впереди лес стеной.

    Настоящий, темный, пугающий лес.

    Такие вот варнаки каторжные сбегут из-под стражи, станет страшный лес еще страшней, чем при Соловье-разбойнике. Чувствовал, что если бежать, то уже сейчас, пока путь к Москве окончательно не потерян в лесах диких, нехоженых. Чувствовал, нельзя тянуть. Он не Волотька Атласов, чтобы смело рыскать среди дикующих. Часто думал с невыразимой обидой: дядя родной думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев любимого племянника погнал на смерть! Понимал, правда, при этом, что никак думный дьяк не мог спасти его: он ведь сам чего только не наговорил государю! Так что прав был дядя: пусть лучше зарежут племянника дикующие, чем замучает палач в пытошной.

    Всю зиму изучал бумаги.

    Лучше других изучил «Скаски» Атласова.

    Прослужив в Сибири двадцать лет (все по своей воле), пятидесятник Атласов исходил ее вдоль и поперек, только за пять лет до нового календаря по указу якуцкого воеводы сел прикащиком в Анадырском остроге. Но сидеть на месте не мог, быстро заскучал. На собственные деньги собрал служилых да промышленных, прибавил к отряду шесть десятков юкагиров, их на севере волками зовут, и пошел неизвестным путем через Колымское нагорье, объясачивая по пути немирных коряков.

    Пользу нес государству.

    Спускаясь на юг к земле Камчатке, о которой был много наслышан, дошел до красивой реки Тигиль, а с нее повернул на реку, которую тоже звали Камчаткой. Там поставил на память простой деревянный крест с надписью: «205 году июля 18 дня поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов со товарыщи».

    Может, и сейчас стоит крест.

    Правильное, хорошее дело – распространение земель.

    Но Волотька Атласов на достигнутом совсем не остановился.

    Оставив под охраной оленей, построил струги и со служилыми, а также с новыми нанятыми дикующими поплыл вниз по реке Камчатке. Проплавал три дня. Когда вернулся, не нашел олешков, угнали их воинственные коряки. Пришлось гоняться за дикующими. Догнал уже у самого Пенжинского моря, весь день дрались. Наверное, полторы сотни, не меньше, убили коряков, зато вернули олешков.

    В 1700 году пятидесятник появился в Якуцке, где в приказной избе воевода Трауернихт, бритый белобрысый немец, да долгогривый дьяк Максим Романов подробно расспросили его о походе. А на следующий год Атласов был уже в Москве – с большим, даже с великим богатством, с апонским пленником и со славой человека, сильно расширившего русское государство. Сам государь Петр Алексеевич милостиво разговаривал с Волотькой, внимание ему оказал – приказал дать пятидесятнику чин казачьего головы по городу Якуцку за присоединение Камчатки к России. Значит, подумал Иван, Волотька сильно был отмечен вниманием царствующей особы. Совсем, как я. И дошел до края земли. Правда, там, на краю земли, его и зарезали.

    2От мыслей о смерти Иван отмахивался.

    Сразу приходил в себя, оглядывался на квадратного господина Чепесюка, если ехали на одном возке. Но господин Чепесюк молчал, будто дал обещание Господу. Ничего не видит, а только смотрит вдаль, рядом текущее ему неинтересно. Глаза полузакрыты.

    Иван тоже задумывался.

    Чаще всего о маппах.

    Вот зимой в Санкт-Петербурхе совсем устал от думного дьяка.

    Кузьма Петрович, как с ума сошел, – слал и слал ему, Ивану, на ревизию все новые и новые маппы, все новые и новые описания дальних земель. Иван страшился, но изучал, к новым чертежам его всегда тянуло. Несмотря на робость, зажигало его на новое. Самую любимую маппу, вычерченную по чертежику неведомого казака – может, того самого, что умер на дыбе, а перед тем махался в кабаке портретом Усатого, – помнил наизусть: вот они, капельки островов, будто с божественной руки стряхнутые на воду… Дойти бы на самом деле до края земли, увидеть вдали туманные доброжелательные острова, сесть в лодку, поплыть к тем островам… Мало ли что острова, – может, на них еды, питья много. Стали бы плясать, шаманить, объедаться. Потом, с острова к острову, не торопясь, за день переплывая проливы, добрались до Апонии…

    Пугался: ишь чего захотел!

    Может, воины апонские малы ростом да душой робки, но, может, их как муравьев, а? И у каждого в руках сабелька? А может, их даже больше, чем муравьев, а? И у каждого своя пушечка? Робок, не робок, но, когда порох зажжен, тебя даже великан пугается. Так страшно становилось Ивану, что снова запускал руку под полость, снова делал из баклажки большой глоток.

    Выпив, смелел.

    Судя по маппе, казачий десятник, махавшийся в кабаке портретом Усатого, вон куда добрался – до далеких островов. А Волотька Атласов всю новую страну Камчатку с боем прошел. Даже несчастливый стрелец Крестинин-старший, убитый в сендухе злыми шоромбойскими мужиками, и тот от Якуцка далеко уходил. Да и господин Чепесюк, хоть горазд молчать, тоже, наверное, много ходил далеко. И гренадеры не болтливы, хорошо идут. Может, правда дойдем куда? Может, правда дойдем до Апонии? Может, однажды государь вспомнит, кушая кофий на ассамблее: а где тот верный господин Чепесюк, а где тот умный достойный дьяк Крестинин? И за совершенный подвиг каждому пожалует по паре-другой крепких деревенек со многими душами.

    Сразу пугался: да какие деревеньки там в Сибири?!

    Там только дикующие, там холод, тьма, звери лихие! Мыслимое ли дело русскому человеку дойти до самой Апонии, от самого Санкт-Петербурха дойти? Маиор Саплин и тот, видно, не дошел. Вот неукротим был, а не дошел. И я тем более не дойду.

    Решил: винцо кончится – сбегу.

    Твердо решил: как кончится винцо, так сбегу.

    Обоз теперь далеко отстал, да и они уже далеко заехали.

    Как кончится винцо, так сбегу, пойду своими ногами по земле родной, русской, шагать по ее дорогам, дружить с людьми. С самыми простыми людьми начну дружить, навечно в себе затаю все то, что знаю. За пищу и воду буду помогать людям. Перехожим каликою забудусь в мире. Не груб, не жаден, как некоторые.

    Но вдруг не к месту вспоминал: а государев наказ? Как с наказом быть царским? Разве не наказано секретному дьяку Крестинину искать то-то и то-то?

    «В земле или в воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие да зело велики или малы пред обыкновенными, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое необыкновенное ружье, посуду и прочее, все, что зело старо и необыкновенно…»

    Сам Государь того требовал.

    Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев не зря намекал: помрешь, мол, Ванюша, голубчик, где в дороге, или зарежут тебя, это еще ничего, гораздо хуже, если вернешься, наказ не выполнив.

    А как выполнить?

    Будь Иван костист, широк и упрям, имей он руки и белокурую голову Волотьки Атласова, да характер, как у пятидесятника, да его опыт, да его умение управлять людьми, тогда может быть…

    А так…

    Он и на гренадеров-то… не всегда мог прикрикнуть.

    Карп и Пров Агеевы смотрели только на господина Чепесюка, Потап Маслов Ивана вообще не принимал всерьез, а Семена Паламошного Иван сам презирал, боясь его ложного провидческого дара. Посмотрит в глаза Паламошный, пошепчет что-то, потом предскажет какую дурь и тут же, испугавшись, изменит ее на противоположную. Но если даже противоположную дурь он еще раз изменит наоборот, все равно ничего не получается. Таков человек. Но даже на Паламошного Иван не умел возвысить голос. Где уж дойти до края земли?

    А ведь думный дьяк Матвеев ясно сказал.

    Новую землю какую встретишь, Ванюша, голубчик, ясно сказал, покори. Людишек каких встретишь новых необъясаченных, – объясачь. Особенно тех, кто раньше никогда не слыхал об России. Такие с рожденья живут в долгах, совсем в долгах перед государем погрязли. Все народы платят ясак, а они даже не думают. Сидят у костров под северным сиянием, жарят гусей и совсем никому ничего не платят. Так нельзя. Ты заставь их, Ванюша, голубчик, с некоторым сомнением сказал, прощаясь, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, обнимая любимого племянника, но поглядывая при этом на верного человека господина Чепесюка. Скажи им, Ванюша, голубчик, скажи дикующим: очень на них государь за их такие безделицы сердится.

    Сбегу! Точно сбегу!

    Волотька Атласов, например, умел говорить с дикующими, а ведь и его зарезали! Будто сам чувствовал боль под нижним ребром, будто самому вдруг вошел нож под ребра. Странную боль снимая, много сразу хлебнул, затих на тряском возке. Показалось, будто бегут не припряженные лошади, а бегут припряженные Семен Паламошный, братья Агеевы да сам господин Чепесюк!

    Привидится же такое.

    Сбегу!

    Сам при этом, конечно, знал: далеко не уйдет, поймают. Да, наверное, и не сможет жить каликою перехожим. И все же, все же… Еще выпив какую меру, отряхнув вязкий страх, чувствовал – а может… Может, сделает все, к чему Господь надоумит, о чем Усатый просил?..

    От таких мыслей сердце начинало биться неровно, рука искала уже не дорожную баклажку, а толстую книгу. Писанная от руки, книга называлась: «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого». Выдал ее в дорогу думный дьяк – вся книга на шнурах, и каждая страница пронумерована. «Помни, Ванюша, голубчик, что в будущем читать эту книгу будет сам государь, – предупредил думный дьяк Матвеев. – Глупостей не пиши, отмечай все новое, таинственное и страшное, что к пользе можно расположить. Отмечай все, чего до тебя никто не видел, записывай слова дикующих, их привычки, цвет моря, его глубину, приметы животных, плавающих и летающих, даже очень хищных. О чем людишки говорят в чужом краю, о том тоже записывай, – какие они фантазии высказывают, каких при дворе держат скотов. А особенно подробно записывай в книгу пройденный путь. Каждую гору, каждую реку. Тонуть будешь, в огонь тебя бросят – сам сгори или утони, но книга чтобы сохранилась и чтобы каждое происшествие попало в нее. Лучше мяхкую рухлядь потеряй в пути, все припасы, все снаряжение, даже часть людей потеряй, куда ж без этого, но книга чтобы дошла до нас. Со всеми записями».

    И не угрозил, но взглянул значительно.

    В книге ж пока было совсем немного записей.

    Первыми шли слова песни, которую пытался записать Иван в каком-то селении, названия которого не упомнил: «Ох, Гагарин, ты, Гагарин, расканалья голова!..» Других слов Иван не запомнил, да и на записанные взирал с удивлением: никак не приставлялись они ни к каким другим словам.

    Неужто, думал, такая короткая песня?

    Другая запись касалась камня, якобы упавшего с неба.

    Рассказали о камне крестьяне, собравшиеся вечером у обоза в деревеньке Котлы. Думали, привезены на продажу товары. Удивились, ничего не найдя. Кто-то из местных и рассказал: недалеко в этих местах лет пять тому назад падал с неба камень. Величеством не менее воза с сеном, видом багров, сильно светился и ревел, падая. Сейчас его не достать: водой замыло, занесло землей. Но упал с неба, это точно. Местный священник может подтвердить. Пытались даже сбегать за священником, но Иван не согласился. Просто записал: «Селенье Котлы. Камень спал с неба. Готов свидетельствовать священник, я поверил на слово».

    С некоторым сомнением Иван разглядывал следующую запись.

    «Село Усцы. Стоит над рекою. Место плоское, одна церковь, исправник грубиян. Бывали у отца духовного Дубинского, бокалов по десяти венгерского выпили и подпиахом. Я никогда еще не видел, чтобы пили столько венгерского. В том же дистрикте на восточном берегу безымянной речки, по-местному Говнянки, есть скала с разными языческими фигурами. Фигуры процарапаны явственно. Теплыми вечерами нагие девки пляшут на берегу, а фигуры отражаются в темной воде, которая, говорят, всегда тут темна, поскольку омут на омуте».

    И дальше: «Город довольно велик, многолюден и цветущ».

    А какой город, Иван не записал: или не спросил, или забылось. Зато тут же указывалось: «За поднос огурца – три копейки».

    Это ж где так дорого? – удивился Иван.

    «Село Уголье. Ямщик сказывал: изымав змея, продернуть меж глаз нить да бросить ту нить под определенную избу под порог. И чье имя наговорить, на женку или на девку, так каждая указанная, перейдя нить, сама к блуду приходить станет».

    Однажды в книгу заглянул господин Чепесюк.

    – Я думал… – робко начал Иван.

    Но господин Чепесюк, отложив его книгу, впервые ответил не взглядом страшных оловянных глаз, а голосом коротко: «Умеешь рассуждать. Верно Апокалипсис бы сделал внятным». И добавил без выражения: «За умом не гоняйся. Надорвешься. Владей тем, что тебе дано». И ничего к сказанному не добавил.

    Были в книге и повторяющиеся записи. К примеру: «Село такое-то. Живут татаре. Под видом некоего комплимента спрашивал о маиоре Саплине. Никто не помнит, где маиор».

    Делая такие записи, Иван выполнял личное задание думного дьяка Матвеева.

    Думный дьяк так приказал: «Начиная с Камня, Ванюша, голубчик, спрашивай о маиоре. Конечно, давно мог маиор Саплин голову сложить, но, может, жив, может, где в полоне. Ужасно жалко маиора, – неукротимый герой. Везде, Ванюша, голубчик, хоть до самой Апонии, спрашивай о нем. Где-то он есть, сердцем чувствую. И о старых камчатских прикащиках непременно спрашивай, которых зарезали вместе с Волотькой Атласовым. А особенно про убивцев Волотьки. Двоих убивцев слышал, что наказали, но точно не знаю. Во всяком случае, хоть один да ходит еще по свету. Может, это его называют шепелявым, как знать? Если встретишь шепелявого да почувствуешь, что на нем Волотькина кровь, – вешай смело, не раздумывай. Виселицы не окажется под рукой, вешай прямо на дереве, дерева не окажется, столь же смело вздергивай на оглобле. Ишь, нашли дело, государевых прикащиков убивать!..»

    3Зарезанные на Камчатке прикащики напрямую были связаны с Волотькой Атласовым, потому жаждал разобраться с их убивцами думный дьяк. Когда-то на Волотьку были у Матвеева особенные виды. Можно сказать, думный дьяк когда-то будущее строил на лихом казачьем голове. А взбунтовавшиеся воры все испортили.

    А зарезав Атласова, еще и писали в Якуцк разное.

    Вот, дескать, бунт их не бунт, а воля к порядку. Волотька будто не давал им никаких съестных припасов, собранных с камчадалов. У самого-де стоят разные корзины, мешки, туеса вкусных припасов, а казакам он ничего не давал. И аманатов будто отпустил по своей корысти. Будто наговорил аманатам такого, что, убежав в стойбища, дикующие сразу всех родимцев увели в глухие леса, оставив казаков без ясака и всяческого общения. Еще писали в Якуцк воеводе, что Волотька Атласов в пьяном беспамятстве прибил палашом до смерти служивого человека казака Данилу Беляева. На это казаки особенно обижались. Батогами, мол, бей, пожалуйста, только палашом зачем? Нельзя отнимать у казаков жизнь, мало нас на Камчатке, а грамотных, как был тот Данила, почитай, совсем нет. И зря Волотька на них, на добрых казаков, кричал: воры! Это мне, мол, в обычай говорить с самыми высокими людьми! Это, дескать, я разговаривал с самим государем! Мне, дескать, государь и того не поставит в вину, если всех вас зарежу!

    Читая казенные бумаги, Иван сильно дивился.

    Никак не сходились слова доброй соломенной вдовы и думного дьяка со словами бунтовщиков, писавших в Якуцк о своей вине. Если верить доброй соломенной вдове, тот Волотька Атласов был богатырь, весь белокурый, голубоглазый, никогда не жадный на дорогие подарки, всегда веселый, всегда взглядывающий на всех просто. Если верить думному дьяку, тот Волотька Атласов был умелец всезнающий, прошедший дикие края, расширивший Россию землею Камчаткою и сильно пополнивший Россию богатством той земли. А вот если верить казакам, которые служили под началом Волотьки и против него взбунтовались, то был казачий голова прикащик Атласов тяжелый хмельной человек. Так и писали казаки: взбунтовались мы не против государя, взбунтовались мы против жадного прикащика. Такой был пьяница, что всю наличную медь перевел на виноваренную посуду. Кто ему не нравился, тех прибивал. Некоторых до смерти. Драться начал еще с Москвы, будто насиделся зверь! Если у кого видел красивую лису – сразу отбирал. И не в пользу государя, а в свою. И держал при себе всю казенную подарочную казну, как собственную.

    Вот так обстояло дело, если верить челобитной бунтовщиков.

    Возмутившись, бунтовщики на сходе начисто лишили Атласова прикащичьего поста и поставили командиром главного Верхнекамчатского острожка казака Семена Ломаева. Этот Семен стал ведать делами, а Волотьку посадили для острастки в тюрьму, в тесную комнатку для аманатов. Дескать, отпустил казенных аманатов, сам сиди!

    Иван явственно видел: глухая бревенчатая стена без единого окошка, пазы заткнуты сухим седым мхом, все равно сквозь щели несет холодом. А есть дают только в том случае, когда не забудут.

    Но Волотька, он что?

    Волотька, он и из тюрьмы выбрался.

    Такого русого да голубоглазого не удержишь в клетке.

    Без всякой помощи добрался до Нижнекамчатского острога, хотел там принять команду и строго наказать воров-ослушников, но прикащик Федор Ярыгин такого права Атласову не дал. Коль надо тебе людей, сказал, усмехнувшись, возвращайся в Верхнекамчатск. А здесь мое место. Я на него поставлен государевым указом.

    Томясь, стал ждать казачий голова прибытия совсем нового прикащика, назначенного на Камчатку, – Петра Чирикова. Тот Чириков, говорили, узнав о волнениях в Верхнекамчатском, с отрядом из одного пятидесятника, четырех десятников да пяти десятков рядовых с двумя пушечками, срочно выслан из Якуцка и спешит к Камчатке, чтобы предупредить дальнейшее воровство.

    Когда Чириков был уже в пути, в Якуцке получили новые письма с Камчатки, теперь уже от самого прикащика Атласова – о полном непослушании казаков. Вслед Чирикову срочно бросился гонец со строгим приказом провести на месте жестокое следствие. Однако в Анадыре донесение Чирикова не застало, а слать гонца через Олюторское или Пенжинское моря было опасно из-за множества отложившихся в то время коряков. Тогда их, отложившихся от России, было так много, что двадцатого июня семьсот девятого года они прямо днем не побоялись напасть на отряд Чирикова. В большом бою убили боярского сына Ивана Поклотина, а с ним еще десять казаков. Казну и амуницию разграбили, а живых казаков заставили сидеть в осаде на открытом неудобном месте. Правда, Чириков через два дня прогнал осаждавших, однако, явившись в Верхнекамчатск, провести истинное следствие новый прикащик никак не мог, потому что мало пришло с ним народу. Попробуй разберись. Своих потом не сыщешь костей.

    Осенью на смену Чирикову пришел из Якуцка пятидесятник Осип Миронов.

    Так рядом и жили до октября в одном остроге, косясь друг на друга, а из Нижнекамчатского косился на них Атласов. Гадали и спорили, кто главней, кого надо слушаться.

    В октябре Чириков сдал острог Осипу Миронову и на камчадальских лодках-батах поплыл со своими служивыми в Нижнекамчатск, чтобы, перезимовав там, уже навсегда уйти в Якуцк Пенжинским морем. В декабре туда же пришел и Миронов, оставив главным на время своего отсутствия казака Алексея Александровых.

    Получилось плохо.

    Когда, закончив дела, двадцать третьего января семьсот одиннадцатого года прикащики Петр Чириков и Осип Миронов, примирившись друг с другом, вместе возвращались в Верхний острожек, двадцать человек рассерженных казаков из бывшей команды Волотьки Атласова зарезали в пути Осипа Миронова, который осмелился поднять руку на казака Харитона Березина. «За такое мы даже Волотьку Атласова сместили, – сказали казаки Миронову, убивая его. – Неужто думаешь, что такое будем терпеть еще от тебя?» И тут же решили зарезать Петра Чирикова, но Чириков, упав на колени, слезно умолил казаков дать ему время для покаяния.

    Дальше произошло то, о чем думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев мог говорить только с сопением и сердито.

    Осмелев от пролитой крови, взбунтовавшиеся казаки отправились в Нижнекамчатск, чтобы убить наконец главного обидчика. Не доехав полверсты, выслали в острог трех человек со специальным письмом, а сами остались в укрытии. Посланным было строго настрого наказано убить Атласова во время чтения письма, однако посланные нашли прикащика спящим. Будить Волотьку они не стали, отняли душу у казачьего головы прямо во время сна. Только совершив такое, они вошли в Нижний острожек, где встали по дворам десятками. А главными учинили казаков Данилу Анцыферова да Ивана Козыревского.

    Может, казачий десятник, который был наделен даром молчания и умер в Санкт-Петербурхе на дыбе, и был бунтовщик Иван Козыревский? Может, чертежик новых земель, попавший в руки Ивана, был им выполнен?

    Многое тут сходилось…

    И на челобитной прочитывалось: Иван. А дальше смутно угадывалось: Козырь…

    Отправляя Ивана Крестинина в Сибирь, думный дьяк так сказал: «Говорят, этот Козырь – совсем неистовый человек. Говорят, он человек большого росту и всегда при сабельке. А на сабельке высечено слово – кураж. Из ляхов он, значит. И отец, и дед, все у него были из ляхов, воры и убивцы. Двоих убивцев, зарезавших Волотьку, мы знаем по именам – Григорий Шибанко и Алексей Посников. Но третий неизвестен. Скрылся. Кличка, говорят, была у него – Пыха. Найди его, Ванюша, голубчик. Может, Пыха и был Козыревским, а? Непременно найди. Знаю, прошло с тех пор лет немало, но тем, может, даже лучше. Может, перестали таиться истинные убивцы. Встретишь, учини суд. Сразу с виселицей. Коль случится такое, много чего получишь с меня. Обещаю».

    «Так в пытошной-то, – напоминал Иван. – Разве в пытошной умер не Козырь?»

    «Да кто ж его знает? Сильно молчал. Такой дар у него оказался. Снаружи сильно похож на Козыря, но как понять? Подтвердить некому. Может, Козырь это, а может, не он. Тут по-разному выходить может. Даже думать несносно. – Покачал головой. Если вдруг он, то как бы и жалко, что не успел с ним поговорить, – опять удрученно покачал головой Матвеев. – Только время, Ванюша, голубчик, оно все ставит на свои места. Но ты ищи. Ты сам всего ищи. Ищи и тех Волотькиных убивцев. Это дело нужное. Ко всем встречным приглядывайся с большим вниманием. Там, в Сибири, народу в общем немного, приглядывайся, спрашивай, кто-нибудь да укажет. Это же как иначе, сам подумай. Он же не только меня обидел. Там, в Сибири, все знают друг друга. Каждый каждого помнит. И ты помни. – Посмотрел значительно. – Если вдруг встретишь, если жив тот Козырь, если где жив и прячется где-то Пыха, ты твердым будь, ты непременно отыщи его для меня!»

  

  
    Глава III Хорошие мужики

    1Из всяких мелких поручений было у Ивана еще и такое – найти в Якуцке дерзкого статистика дьяка-фантаста, осмелившегося слать в Санкт-Петербурх нелепые отписки, так не понравившиеся Усатому, и там же, в Якуцке, указанного дьяка повесить, чтоб впредь знал дело!

    Вот сколько поручений.

    Дойти, значит, до Якуцка и повесить дьяка-фантаста. Разыскать по пути неукротимого маиора Саплина. Добраться до южного берега Камчатки, построить большое судно или несколько малых, и на тех судах высадиться на богатые апонские берега. Там взять ясак с робких апонцев, а если они сильны, вступить с ними в переговоры, выгодные государю. А заодно, по пути, как о том просил думный дьяк, разыскать, если окажется возможным, воров, зарезавших казачьего голову Волотьку Атласова.

    Мыслимое ли дело?

    Правда, позади не лучше.

    Позади, в царском Парадизе, – смерть страшная на дыбе, да еще с паленым веничком. Он же, Иван, кричать будет, он не казачий десятник, принявший свыше дар безмолвия, а оттого и умерший безмолвно. Успел, правда, тот десятник выкрикнуть проклятие – шепотом. Проклял думного дьяка Матвеева, строго глядевшего на него из-за чадящей свечи, проклял тихого писца Макария, мучавшегося сомнениями, как лучше записать показания, которых так и не воспоследовало, проклял, наконец, неизвестного важного человека, от духоты в пытошной утиравшего лицо снятым париком.

    Может, и его, Ивана…

    Всех проклял!

    А вот палача простил. Умер, не презирая палача, хотя палач немало стегал его паленым веничком. Сунет веничек в камин, подпалит и пошел этак ровненько стегать по голой спине. А все равно казачий десятник простил палача. Молча смотрел, умирая, с дыбы так, будто видел вдалеке что-то свое, никем, кроме него, не видимое.

    Может, неизвестные острова…

    Море…

    Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев сильно жалел: вдруг правда умер на дыбе убивца казачьего головы Атласова, присоединившего к России богатый край Камчатку? Огорчался: «Так хотел мучить убивцу. Всегда думал, что, если найду когда-нибудь Волотькиного убивцу, он у меня не умрет простой смертью». Вздыхал: «Ишь, нашли дело – резать государевых прикащиков!» И еще вздыхал: «Господь милостив. Говорят, вор Данила Анцыферов, вор и атаман воров, погиб лютой смертью. Сгорел в балагане. Сожгли его дикующие в балагане. А про Козыря ничего не знаю. Потерялся в Сибири след Козыря, об этом ходят всякие слухи. Не знаю, какой верен». И снова вздыхал, как тучное морское животное: «Жалко, если умер в пытошной Козырь. Жалко, что поздно меня позвали. В моих руках убивца мучился б дольше».

    Было видно, что жалеет думный дьяк от души.

    Да и то правда. Ему, может, судьба послала одного из убивцев Волотьки Атласова, из самых дебрей камчатских привела убивцу в Санкт-Петербурх, а он, думный дьяк Матвеев, оплошал – ничего о том не узнал вовремя. Конечно обидно. Ведь собственными руками мог дотянуться до горла!

    А еще чертежик.

    Смотрел с сомнением на Ивана.

    Казачий есаул вор Козыревский, может, впрямь ходил на неведомые острова. Может, не на самые далекие, но ходил. Кураж был у Козыревского, это верно, не только надпись на сабле. Достоверно известно, что, зарезав на Камчатке трех прикащиков, казаки стали жить вольно. Много гуляли, делили между собой добро убитых. Верхний острожек превратили в настоящий вертеп – проводили самозваные казачьи круги, самовольно выносили знамя, били в барабан, приглашали на круг всяких других казаков. Таким образом собрали воровской отряд аж в семьдесят человек. Вора Данилу Анцыферова выбрали атаманом, грамотного Ивана Козыревского – есаулом, сильно пили, а кто жевал мухомор. С Тигиля привезли богатые личные пожитки Атласова, их тоже разделили и пропили. А потом самые хитрые, вор Анцыферов да вор Козыревский, придумали послать в Якуцк челобитную. Повинны, мол, в том, что убили казенных прикащиков; так те прикащики донимали нас больше, чем мухи, вот и получили по чину! А мы, грешные, отмолим свое. Мы не против государя. Мы служим только государю и в ближайшее время проведаем, к примеру, Курильские острова. Много слышали, что те Курильские острова богаты и населены. Мы бы, может, раньше их объясачили, да мешали жадные прикащики… Всяко ругали за жадность Петра Чирикова и Осипа Миронова, а о Волотьке Атласове вообще молчок, будто никогда не было такого на свете. Посчитали, наверное, что даже говорить о таком не стоит. Прикащик, смещенный самими казаками, он ведь уже не прикащик, он хуже самого плохого казака.

    Вспоминая про ту челобитную, думный дьяк Матвеев становился лицом сер.

    Виня убиенных прикащиков в корыстолюбии, бунтовщики так выворачивали дело, будто главному государеву прикащику совсем нельзя никого убивать, а вот им, простым казакам, можно отнимать души у крещеных. Оно понятно, прикащики не без греха. Хорошо, наверное, ели за счет казны, немало притесняли служивых да ясашных, принудительно выдавали товары казакам не по государевым, а по своим ценам, так ведь они кем? – они самим государем поставлены!

    А ворам невдомек.

    Нового казенного прикащика Василия Севастьянова, посланного якуцким воеводой навести на Камчатке порядок, воры, привыкнув к вольнице, совсем не испугались: ну сколько там пришло с Севастьяновым людишек? Данило Анцыферов, распоясавшись, вел себя полным хозяином Камчатки – сам собирал ясак, сам распоряжался казенными припасами, посмеиваясь да щурясь, присматривался к Севастьянову – не зарезать ли и этого?

    Не успел. Самого дикующие сожгли.

    Другие казаки, особенно воровской есаул Козыревский, тоже громко стучали кулаками в грудь: чего, мол, эти прикащики? Было ведь в старинные времена: резал прикащика казак Черниговский, так тому казаку были прощены все вины за его подвиги, посвященные государю. И мы так же сделаем! И мы совершим большой подвиг! Вот присоединим к России новые острова! «И ведь правда удалялись от камчатских берегов, – дивился думный дьяк Матвеев. – Чертежик, Ванюша, голубчик, который ты нашел в чужом мешке, он, может быть, составлен тем Козырем. Вот как далеко зашло. Ты, Ванюша, голубчик, все внимательно проверь на Камчатке. Может, лгал вор Козырь, может, не ходили бунтовщики в сторону Апонии, придумали маппу из пустого ума? Может, просто решил самозваный вор-есаул, по присущей всем ворам дерзости, удивить царский Парадиз таким вот чертежиком? Удивлю, подумал, тогда многое простят, даже убиение прикащиков простят. Более того, мог подумать, что дадут ему, храброму казаку, казенных людей, всяческие казенные припасы и прикажут крепить путь в Апонию. Может, даже дадут медные пушки, пугать робких ниффонцев. А он, храбрый казак, а на самом деле вор, вор, вор, примет пушки и снаряжение и незаметно сядет где-нибудь есаулом на неизвестной речке».

    – Да где? – изумленно спрашивал Иван.

    – Где, где! Сибирь велика. А за Сибирью Камчатка. А за Камчаткой, небось, есть и другие земли.

    Зимой, заезжая к соломенной вдове Саплиной, думный дьяк подолгу разговаривал с Иваном. И главным вопросом всегда был один: верна ли найденная в мешке неизвестного десятника маппа? Могло ли так быть, чтобы вор Козырь, он же, может, воровской есаул Козыревский, действительно ходил в сторону Апонии?

    Иван пожимал плечами:

    – Мог, наверно…

    Тогда думный дьяк Матвеев добавлял страшное:

    – Сам проверишь! – И сердито смотрел на Ивана, будто корил чем-то. А потом и впрямь корил: – Ты не бледней, Ванюша, голубчик, и голову не отворачивай в сторону. Сам виноват. Тебе ль не житье было? В хороший приказ ходил, чертил маппы, знал несколько языков. Работать умел, это говорю прямо. Глядишь, милостью Божией да старанием с течением времени заменил бы меня. А теперь – все. Не вернуть сказанных слов, не переделать сделанного дела. Как ни крути, а придется тебе, Ванюша, голубчик, идти в Сибирь. Государь уже дважды спрашивал: как там этот умный дьяк, знающий путь в Апонию? Готов ли двинуться в путь, чтобы вести секретную экспедицию?

    Может, преувеличивал Матвеев, но Ивана при таких словах обдавало смертельным холодком. Тогда думный дьяк, колыхаясь тяжело, как морское животное, удовлетворенно усмехался:

    – Нетерпелив государь. Несколько раздражен размерами собственного Отечества. Да и как не раздражаться, как управлять таким Отечеством? Пошлешь какую весть на окраину, а ответ оттуда через год, а то и через два приходит.

    Вздыхал:

    – Где еще есть такая страна?

    Изучающе смотрел на Ивана:

    – Твоя главная сила, Ванюша, голубчик, в том, что ты еще не старик. Когда Волотька Атласов устраивал поход на Камчатку, ему было чуть за тридцать. И тебе так же. Так что, если захочешь жить, многому научишься. А не научишься, зачем тогда вообще жить?

    Грустно смотрел на Ивана, будто не верил в сказанное.

    – Я так думаю, Ванюша, голубчик, что ты не выживешь в Сибири или убьют тебя. Даже, думаю, непременно убьют, ты ведь в дороге, несмотря на запрет, будешь прикладываться к ржаному винцу. Ты упрям, весь в отца. Твой отец, несчастливый стрелец Иван, был таким же. Но ты, боюсь, не дойдешь до Сибири. Мне тебя жалко, Ванюша, голубчик, тебя, наверное, еще в России убьют. Но идти нужно. Уже нельзя не идти. Для тебя сейчас оставаться в России страшнее. У государя особенная память на нужных людей. Он помнит даже о статистике дьяке-фантасте, который из Якуцка нелепые отписки шлет. Два раза вспоминал о нем, громко смеялся. Две тысячи лет, значит, той деревне? И все повторял: непременно повесить дьяка-фантаста! Все знают, какая особенная у государя память. Если ты, Ванюша, голубчик, вдруг вздумаешь сбежать по пути, даже старательно спрячешься где-нибудь, знай, что все равно нигде тебе не отсидеться, потому что Россия принадлежит не тебе, а государю. Как вспомнит государь, чего это, мол, мелкий дьяк Крестинин из Апонии никак не идет? – так и возьмут тебя. Где бы ты ни прятался, все равно возьмут. А виселиц в России много. В России, Ванюша, голубчик, все годится под виселицу, даже оглобля. Будешь пугать людей, тихо на ветру раскачиваясь.

    Вздохнув, добавлял:

    – А как иначе? Государь печется о государстве.

    И качал головой:

    – Характер у тебя вздорный, Ванюша, голубчик. Сам будишь Лихо, и всегда не ко времени. Ведь был уже раз в Сибири. Тогда, в первый раз, отделался мелочью – пальцем, а сейчас отделаться можешь головой.

    Вздыхал:

    – Ладно. Будет при тебе верный человек, Ванюша, голубчик. Сильный государев человек с личным государевым поручением. Ты таких, как этот человек, наверное, никогда не встречал. Зовут господин Чепесюк. Он мне лично верен. Что надо, все сделает. Пока будет жив, ты, Ванюша, голубчик, тоже, может, будешь жить. Правда, молчалив господин Чепесюк, но вы не болтать едете.

    И добавил значительно:

    – И строг.
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    Всегда в широкой накидке, под накидкой немецкий кафтан, пояс с ножом и пистолетами, с лицом ужасным, сильно попорченным ударами сабельки, господин Чепесюк ни на что слов не тратил. Если надо, манил пальцем или молчаливо с вопросом взглядывал сразу обоими оловянными глазами – и тот, кого он пальцем манил, и тот, на кого он взглядывал сразу обоими оловянными глазами, старались все сделать хорошо.

    Умел все.

    А как иначе?

    Известно, сам государь не брезгует никаким занятием, работает топором, вертит токарный станок, паникадило выточил из кости, чертит маппы, почему же господин Чепесюк должен чем-то брезговать?

    Год идти до Якуцка? Бесконечен путь? Это тоже ничего. Видно, что ко всему такому господин Чепесюк относился ровно. Это Иван все мучился. Вот, дескать, идешь, идешь, а ничто не кончается. То лесок какой, то елань, то болотистая согра – вся кустиками поросла. То снова лесок на ржавцах, на рыжих лужах, много, видно, железа в местной земле. А в тихих лесах медвежьи тропы протоптаны к воде, справа и слева деревья, березы спутались ветвями, в чащах схоронились неизвестные деревни. В некоторых деревнях прикупали свежие припасы, спали не в избах, где клопы да тараканы на человека ходят стеной, а на лугу под телегами, под открытым небом. Аж сердце начинало щемить – куда ж это зашли?..

    Уставая от тряски, Иван сходил с возка, шел рядом.

    Дивился: это как так? Который месяц идем, а к цели еще и не приблизились!

    От таких мыслей, от долгих пространств, от необъятности небес и земли нападала на Ивана бессонница. Да такая, что ночью, мучаясь, выпивал крепкого винца по два-три шкалика. А облегчения никакого. Только глаза сильно выпучивались и начинали как бы в темноте видеть. Всякое начинали видеть. И прожитую жизнь, и нынешнюю скорбную, и еще что-то такое, от чего еще ясней, еще непреклонней, еще страшнее, чем прошлое или настоящее, открывалось Ивану будущее.

    Прошлое, ладно. Ведь в Сибирь ходил не по своей воле. Он просто был ребенком, а с отцом случилась беда. От той Сибири, думный дьяк прав, действительно отделался дешево – всего одним пальцем. Но ведь намек, намек! Сидеть бы Ивану тихо. В доме доброй соломенной вдовы Саплиной всегда тепло, изразцовые плитки сверкают, как леденцы. Возьми в руки книгу немецкую тяжелую и дремли. И хорошо, и покойно, и уважение от доброй вдовы – пригрела ученого близкого человека. И у сенной девки Нюшки зад крепкий, округлый, приятно ущипнуть сенную девку Нюшку за высокий бок. Нюшка мимо проходит, дыхание затая, старается не мешать, старается помнить строгий наказ барыни – к Ивану близко не приближаться, но всегда почему-то проходит близко, будто затем, чтобы мог дотянуться до высокого бока…

    Вдруг удручался: где сейчас тот парнишка, который когда-то отнял у него палец на левой руке? Где сейчас сын убивцы, пойманный в сендухе под Якуцком? Что сделалось с тем парнишкой? Нащупывал на груди крест из темного серебра. Ведь как бы в уплату за собственный палец сорвал сей крест с дикого парнишки. Он, наверное, вырос, если его не убили. Поверстался, наверное, в казаки, ходит по студеным краям, усмиряет немирных дикующих.

    Вспоминал Иван и старика-шептуна.

    Много чего наговорил тот старик, уши б ему отрезать. И внимание царствующей особы. И поход до края земли. И любовь к дикующей. Не верил Иван гаданиям, смеялся над клюшницами да юродивыми, усмехался, когда предупреждала добрая соломенная вдова с нескрываемой боязнью – ты, дескать, Ванюша, не спеши, пророчества – они не сразу сбываются…

    Не верил, не верил… Все одно вранье…

    Только ворочаясь в бессонной ночи, вдруг спохватывался: а может, все-таки не вранье? Вот ведь отмечен вниманием царствующей особы, отмечен вниманием Усатого… Вот скрипят подводы, катятся на восток. И не куда-нибудь в деревню, даже не в Москву, даже не к плоскому солдатскому городу Санкт-Питербурху, а к настоящему краю земли! Не дай бог, думал, глотнув из дорожной верной баклажки, если я когда-нибудь, как тот ученый богослов Козьма Индикоплов, достигну истинного края земли…

    Но если достигну, так себе поклялся, то на этом не остановлюсь. Я дерзко, как тот богослов, загляну за хрустальный свод, – туда, где соприкасаются небо с землей. Если не окажется там никакой дырки, сам проверчу. Можно ведь в хрустальном своде провертеть дырку? Там, за хрустальным сводом, подумал, дремлют, наверное, большие киты, на которых стоит мир…

    Корил себя – грех так думать.

    Если учился наукам, зачем вспоминать каких-то китов?

    Но если был пьян (а пьян в дороге был постоянно), в голову непременно приходили древние киты, на которых стоит мир. Иногда думал совсем грешно: вот проверчу дырку в хрустальном своде и жахну по тем китам из пищали!..

    Все надоело.

    Подводы скрипели, ржали лошади, кричали птицы. Волк робкой рысцой пробегал вблизи. Деревеньки все реже, леса все глуше. Правильно раздражается Усатый – велика Россия. Все уходит, уходит в туман, в синеву, в марево, никто не может точно сказать, где лежит самая крайняя окраина России? Может, там, где с примкнутым к ружью багинетом охраняет гору серебра неукротимый маиор Саплин? Или там, где кончаются российские острова, еще неведомые России?

    Заметки, найденные в казачьем мешке, который вслед за ним выкинули из Санкт-Петербурхского кабака, помнил наизусть.

    «Государство стоит в великой губе над рекою, а званием – Нифонское. А люди называются государственные городовые нифонцы. А морские суда вплоть к берегу не подходят, стоят на устье реки, товары везут мелкими особенными судами. Зимы там нет, а каменных городов немного – всего два. Царя видеть не полагается, а коль выезд назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют. А звание тому царю – Кобосома Телка…»

    Хоть не божье имя – Телка, да еще Кобосома, а насчет выездов правильно, пьяно одобрял Иван. Раз назначено падать наземь при появлении царя, пусть падают, смотреть нечего! Мало ли как выглядит тот Кобосома Телка… Вспоминал:

    «А город Какокунии – особливое владение, много лесу в нем, злата… А в губе морской недалеко еще город званием Ища, еще одно особливое владение. А владеет им Уат Етвемя…»

    И дальше хорошо:

    «…Совсем почти, как царь Кобосома Телка».

    То есть и его, простого царя Уата Етвемю, ниффонцам надо сильно страшиться. Как услышали, что кричат вдали охранники царские, сразу падай ниц, забудь обо всем, пусть проезжают мимо. И царь Кобосома Телка пусть проезжает, и царь Уат Етвемя тоже за ним.

    Странный народец.

    «Из Нифонского государства в Узакинское ходят морем. Пути месяц-два, если бурь нету. А узакинскому царю имя Пкубо Накама Телка…»

    Опять – Телка.

    Только Пкубо.

    И почему-то Накама.

    «И ходят туда и из других государств – например, из китайского… Товары везут – серебро, которое там родится, и шелк, и разные другие товары…»

    Значит, и китайское государство. Значит, и Индия.

    Гордо думал: ведь вот как широко распространилась Россия, упирается локтями во все страны. Значит, все в Россию должно входить – и Китай, и Индия. Я, секретный дьяк, этому помогу.

    Крестился. Грех, грех.

    Но со значением ухмылялся: вот, дескать, даст Бог, может, и правда дойду до края земли… Может, какую дикующую встречу, которая не самая страшная…

    А чужая жизнь?

    Вот этого не понимал. Отказывался понимать.

    Если жизнь проживет чужую, то как быть с собственной?

    От непонимания приходил в себя, большим глотком из баклаги утушал душевный пожар. Опомнись, Иван! Какой край земли? Какая дикующая? Какая такая чужая жизнь? Твердо и окончательно решал – сбегу. Пойду по миру каликою перехожим. Милостынею продлю неудавшуюся жизнь… Глядя в темное небо, иногда покрытое сырыми быстро бегущими облаками, печально вспоминал санкт-петербурхскую пытошную и казачьего десятника, распятого на дыбе. Вот, дескать, сбегу, а меня поймают. А когда поймают, повлекут в пытошную. Так обещал думный дьяк дядя родной Кузьма Петрович. А ему зачем врать? Я не хочу в пытошную, лучше в омут. Может, в омуте рай? Для меня, так много страдавшего, теперь в любом омуте рай…

    В Сибирь окончательно расхотелось.

    Сибирь велика, неподвластна взгляду, а все равно тесна. В одном месте сказали, в другом сразу услышали. Птица ли передаст, баба ли, или охотник на лыжах перебежит снежную пустыню, не важно. Где что случись, везде о том все знают. Обоз выйдет из Москвы, будет идти год, а новости во все стороны сразу распространятся, еще за год до прихода обоза все будут знать, кто идет с тем обозом и что лежит в санях. Давно уже, наверное, знают и про наш обоз. Давно, наверное, знают, что идет с обозом странный человек – секретный дьяк Иван Крестинин.

    Обрывал себя. Велика птица!

    Если о ком-то знают, то, скорее, о строгом господине Чепесюке.

    Обреченность осознав, по-русски остро жалел якуцкого дьяка-фантаста. Сидит статистик под Якуцком, сочиняет лета деревне, тихий, ни о чем не догадывается, может, выпивает, как полагается хорошему статистику, и не знает, конечно, что и он теперь отмечен вниманием царствующей особы – ведь государь лично приказал за многие труды повесить того фантаста.

    И кому приказал? Ивану! Странен мир.

    Думал, совсем пьянея: а вдруг не буду сражен в походе стрелой дикующего, не буду убит холодом да голодом, миную горы и моря, действительно дойду до островов, на которые никто до меня не ходил? У государя память отменная. Вернусь, скажу скромно: вот я, секретный дьяк Иван Крестинин, вернулся. Нашел многия горы из серебра, у России теперь отпала нужда в серебре. Усатый сильно обрадуется, он простой, он к собственному столу допускает офицеров, выслужившихся из низов, широко распахнет руки – на, возьми, ученый секретный дьяк, любые крепкие деревеньки! Хоть тыщу крепостных душ возьми! А то так и две! Заслужил.

    И обнимет.

    Иван поежился.

    Обнимет, а потом как-нибудь на ассамблее, почетно посадив рядом Ивана, вспомнит: «А как там поживает якуцкий статистик некий дьяк-фантаст, многие лета приписавший деревне?» – «Да никак, – ответит Иван Усатому. – Повесил я дерзкого». – «Как повесил?» – «А за шею, как ты, государь, приказал». А Усатый обидится, изобразит багровость на круглом кошачьем лице: я, дескать, как приказал, глупый дьяк? Я тебе так приказал повесить статистика, чтобы впредь знал дело!

    И на дыбу Ивана.

    За Апонию, дескать, большое спасибо, а вот за неправильность исполнения царских приказов – на дыбу. Ведь приказано было, чтобы впредь дело знал.

    Строг Усатый.

    Рассказывали, был однажды Усатый болен.

    Был так тяжел, что по старому московскому обычаю (случилась болезнь в Москве) больному государю предложили освободить из тюрем несколько человек преступников, приговоренных к смертной казни. Дескать, пускай прощенные преступники помолятся от всей души о полном царском выздоровлении. Но Усатый, хоть и умирал, с тем предложением не согласился, даже напротив, приказал незамедлительно казнить всех указанных преступников. И сразу пошел на поправку. Так что чего жалеть какого-то секретного дьяка?
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    Дождь перестал, на улице было тихо. Он и проснулся от предутренней тишины. Из-за дождей все проезжие сбились в одном помещении. Куда ни повернись, кругом люди. Кто сушится, кто греется, кто просто лежит, а четвертые еще смешней – пытаются отпугнуть клопа. А простого клопа как отпугнешь, если он везде, если он ни на что не обращает внимания? В низкой почтовой избе духота, густой пар от мокрого платья. И отовсюду шепотки.

    Иван прислушался.

    Лиц не видел. Только голоса.

    «Французу? – спрашивал кто-то. – Жалованье поболее? Это почему ж?»

    «А он весельчак – отвечал другой. – Он все, что получит, все проживет в России. Чего такому жалеть?»

    «Ну а англичанину?»

    «А англичанину надо давать более».

    «Да почему же?»

    «Да потому, что англичанин любит жить хорошо. Он и полученное оставит в России, и еще к тому своего добавит».

    «А немцу?»

    «И немцу много. Он пить и есть любит. У него из заработанного мало что остается».

    «Ну а голландцу?»

    «Вот голландцу можно и недодать. Голландец готов не есть, лишь бы поболее накопить деньжат. А нам это ни к чему».

    «Ну а итальянцам, к примеру?»

    «Вот этим точно нужно срезать. Умеренно устроены люди, сами того не скрывают. Для них служба в чужих краях только затем и есть, чтобы поднакопить денежек да вернуться к себе. Вернуться и спокойно жить в своем раю, в Италии. В раю, я тебе скажу, в деньгах всегда недостаток».

    Скушно.

    Обороняясь от клопов, Иван никак не мог вспомнить, осталось ли винцо у него в баклажке? И вдруг подумал, пораженный тишиной во дворе и шепотками в душной низкой избе: а ведь нельзя больше жить как клоп, нехорошо это, не по-божески. А он, Иван, ведь истинно живет как клоп. Разве он не по собственной глупости оказался на Бабиновской дороге, в прелой избе? Неужто теперь так до конца жизни катиться без всякого ума и воли, только туда, куда укажет чугунный господин Чепесюк?

    Почувствовал, если не выпьет сейчас – умрет. А выпьет – тоже, наверное, умрет. Может, даже обязательно.

    Пошатываясь, вышел в сенки, там тоже кто-то храпел. Потом остановился на невысоком деревянном крыльце. Господи, сказал тоскливо, подай знак. Я пойму, только подай. Если увижу знак, все решу правильно.

    Накрапывал мелкий бесшумный дождь. Капли лопались в темноте, из внутренностей избы несло горелой лучиной, шерстью, человеческим потом, и хорошо и печально пахло во дворе сырой теплой землей, листьями.

    Вдруг сквозь ночь, сквозь печальную мокрую мглу сверкнула в глаза зарница.

    Да бывает ли так? – подумал Иван. Ночь, как сырая подушка, все в ней слиплось. Как может пройти свет сквозь такую мокрую мглу?

    Значит, знак! – понял. Это знак Божий!

    И, подумав так, как был, даже ничего не набрасывая на плечи, побрел к возку.

    А над миром вновь пробежало мерцание по небесам.

    Капель негромкая, что-то мелкое, живое шуршит в мокрой траве, крикнул вдали петух. Сунул руку под полость, нащупал дорожную баклажку. Совсем немного осталось! На самом дне. А ведь скоро пойдут места, где не учинишь никаких запасов. Тут указ государя винцо не продавать ведрами не действует, а все равно ничего не купишь.

    Шумно глотнул.

    Обожгло.

    И в небе все вспыхнуло, обожгло, высветило до дна.

    Сделав еще глоток, Иван понял: все, кончился путь. Отныне никогда не видеть ему добрую соломенную вдову Саплину, никогда не знать ничего о думном дьяке Матвееве, не щипать сенную девку Нюшку за высокий бок, не ждать из Сибири неукротимого маиора. Никогда ничего такого теперь у него не будет.

    Мысль была, как вспышка. Сразу зажегся. Сразу решил: теперь все, пойду по дорогам. Люди в России добрые. И, не беря ничего, только хорошие сапоги натянув на ноги да накинув на плечи кафтан, с одной почти пустой баклажкой в руках ушел в ночь.

    4Иван сидел на деревянном крылечке трактира, голова болела. Он ничего вокруг не узнавал и не помнил, все казалось странным. Ни дороги рядом, ни возков. Ни лошадей, ни братьев Агеевых. Ни даже страшного господина Чепесюка. Только мнилось, что недавно разговаривал с покойником. Может, и на кладбище, потому как была там яма. Он, Иван, тихо брел по кладбищу и услышал шум в земле. А из ямы комья летели. Иван так и решил: подойду. Если даже выкапывается кто, все равно подойду, поговорю с покойником. И спросил негромко, чтобы не напугать:

    – Эй, покойник? Чего делаешь?

    Из ямы высунулся испуганный человек. Подстрижен под скобку, аккуратен, в руках лопата:

    – А ты кто таков?

    – Вот сбился с дороги, – вроде бы объяснил Иван.

    – Тогда иди вправо, – сказал человек из ямы. – Аккурат выйдешь в край улицы. Там и кабак.

    – Да ты-то что делаешь?

    – Известно что. Копаю могилу.

    – Да зачем ночью?

    – Какая же ночь? Окстись.

    А может, и померещилось. С чего бы стал покойник указывать дорогу к кабаку?

    Еще помнил, что встретил на околице села древнего старца в клобуке, в черной рясе. Старец сурово взглянул на Ивана, терпеливо месящего грязь заплетающимися ногами, но несколько смирился, когда Иван припал к его натруженной в мозолях руке:

    – Благослови, отче.

    Старец нисколько не удивился, только спросил:

    – Что ж ты, как тать, один, и в лице ни кровинки?

    – Жизнью унижен жестоко.

    – Чего ж не смиришься?

    – Сил нет.

    – А почему не спишь?

    – Мысли замучили.

    – На то воля Божья. Чего удумал?

    Сам того не желая (бес тянул за язык), Иван ответил:

    – До края света дойти.

    – Это куда ж? – опять не удивился старец.

    – В Апонию.

    – А идешь совсем в другую сторону, – сурово покачал головой старец. – В той стороне Апонии нет. – И спросил: – Зачем тебе в Апонию?

    – Знать хочется.

    – Это от бесов, – еще суровее предупредил старец. – Желание узнать о том, что тебя не касается, – это и есть пленение бесами.

    И потребовал:

    – Кайся.

    Иван покаялся.

    Древний старец долго разглядывал Ивана.

    На беглого Иван, конечно, не походил, руки белые, мягкие. Опять же, на плечах немецкий кафтан, хоть и измят, но нов. И сапоги не сбитые. Есть такие барины, что любят в ночь выходить пьяными, а потом много каются. Чего-то такого уж особенного в этом нет, но у Ивана сильно горели глаза. Старец так и решил, что Иван что-то задумал. Благословя, посоветовал:

    – В той стороне Апонии нет. В той стороне только кабак. Не ходи туда. Возвращайся к своим. У меня глаза не сильные, но я вижу, что ты не тутошний. Не ходи в кабак, плохой здесь кабак.

    Иван кивнул и послушно спросил:

    – Почему плохой?

    – А потому, что место нехорошее, – сурово объяснил старец. – Село большое, зовут Верхово. По понедельникам и пятницам большие базары, оттого в кабаке много продается вина.

    – А сегодня какой день? – безнадежно спросил Иван.

    – Пятница, – еще суровее ответил старец. – Ты не ходи в кабак. Там тебя оберут. Там всех обирают. Такое место. Как вертеп. Там ни один целовальник подолгу никогда не мог усидеть, почему-то у всех является недобор в деньгах, а в вине большая усышка. И каждый жалуется, будто ночью является кто-то в кабак и цедит без спросу вино из бочек. А один целовальник догадался – зажег свечу и увидел карбыша, кикимора такого, который сердито отбегал от огня и от бочки в дыру, прокрученную в полу. Это совсем всех напугало. Кому ни предлагали после такого дела кабак на откуп, никто не берет. Даже вот даром предлагали, никто не осмеливался.

    – А сейчас?

    – Сейчас нашелся один безбожник, – древний старец посмотрел на Ивана и строго положил Божие знамение. – Отдали кабак одному пьянице и моту. Ты туда не ходи. Этого целовальника не раз штрафовали. Он нездешний. И фамилия у него нездешняя, – старец сплюнул остатками сохранившейся в нем слюны. – Похабин. Вот какая фамилия. А какое имя, даже и не знаю. Может, нет у такого плохого человека имени.

    – А карбыш? Ну, этот кикимор. Он как? Приходит к Похабину?

    Старец кивнул:

    – Говорят, в самую первую ночь пришел. А этот Похабин хорошо приготовился. Поставил на стол сальную свечу, положил рядом с лавкой вострый топор…

    – Выпил, наверное, – с надеждой подсказал Иван.

    – Он не может не выпить, – еще раз сплюнул древний старец. – А ночью услышал – впрямь кто-то цедит вино. Зажег свечу и прямо нарвался на карбыша. Даже занес над карбышем топор, а карбыш ласково говорит, давай, дескать, мужик, лучше выпьем вместе…

    – И выпили? – с надеждой спросил Иван.

    – Да, наверное, и сейчас пьют, – строго предупредил старец, перекрестясь. И опять предупредил: – Ты не ходи в кабак. Там место плохое, и люди плохие. Этот Похабин, да вор Мишка Серебряник, да бывший мельник Кончай. У него изба топитца, а он сидит в кабаке.

    – Ты вот тоже хорош, – вдруг не согласился Иван. – Мне-то до всего этого какое дело?

    Вот и сидел теперь на крылечке плохого кабака, мысленно представляя, как войдет сейчас, как неторопливо обожжет глотку первым глотком ржаного винца, как постепенно растает в сердце тревога, отпустит сердце. Старец вроде сказал, что мужики в селе, в общем, хорошие. Как не посидеть с хорошими мужиками, они ведь в России везде хорошие, мало ли что темные? Их жалеть надо. Как с ними не поговорить о своей мечте – идти на робких апонцев или не идти, оставить робких в покое?

    В кабаке пойму, подумал.

    Крикнула кукушка в лесу.

    Прислушался. Ну? Сколько мне жить?

    Насчитал двести три раза и плюнул. Чокнутая кукушка!

    Собравшись с силами, вошел наконец в трактир.

    Крепкая изба на погребе, на дверях крючки железные. На стойке бочка в пять ведер, латунное военное ведро. Обычный кабак, изба питушная, ничего в ней святого, кроме как в углу образ пречистыя Богородицы казанской. Ну, еще стол дубовый, очень большой.

    Обрадовался.

    На лавках сидели за столом несколько мужиков. Гулящие, видно. Кто без рубахи, кто голову повязал бабьим платком. То ли проигрались в зернь, то ли просто давно не спали – рожи у всех опухшие. Особенно у рыжего целовальника. Только на целовальнике и был кафтан – недорогой, стеганый на бумаге, подбит камкою, когда-то, наверное, красною, а сейчас серой от времени. И пуговицы оловянные. Совсем бедный кафтан. Но все же кафтан. Не так, как у других мужиков.

    Увидев Ивана, мужики начали качать головами, как гуси. Наверное, здоровались. Так Иван и подумал: вот хорошие мужики. В России ведь плохих нет. Это только так говорят – плохие, а на самом деле и все плохие мужики в России тоже хорошие. Если обидят, так ненароком, сами потом будут сильно каяться. В сущности, он, Иван, сам хотел стать таким мужиком. У одного немца читал: все люди когда-нибудь станут хорошими, всем будут делиться и дружно и подолгу обсуждать всякие большие проблемы. К примеру, небесную механику, потому что небесная механика – она что? Она круг вечно вертящийся, как бы колесо, а хороший мужик всегда и в самом большом колесе разберется, ему любое колесо нипочем, ведь в нем, в русском мужике, мудрость веков, и с этим никому, кроме Господа, не справиться. Поговорить с хорошим русским мужиком всегда интересно, у хорошего русского мужика и мысли хорошие, русские.

    Глянул на гулящих, перевел взгляд на кабатчика. Сердце сразу налилось жалостью, всем захотелось помочь. Сказал внятно рыжему целовальнику:

    – Налей всем винца.

    Гулящие враз оживились, толкая друг друга локтями, зашептались быстро, качая головами, как гуси, но рыжий целовальник глянул неласково:

    – Разве за так, барин?

    – Почему ж за так? Разве я сказал – за так?

    И бросил перед рыжим целовальником несколько денежек.

    Медны денежки гремят,во кабак идти велят,ой люли, ой люли!У нас много денег есть,мы оставим деньги здесь,ой люли, ой люли!..Рыжий целовальник засуетился, смел тряпкой со стола крошки, выставил на стол штоф, горох моченый, грузди. Сказал весело:

    – Ломай шапки, робята!

    Хорошие мужики, не переставая перемигиваться и толкаться локтями, привставали и быстро кланялись, жадно поглядывая на выставленный перед ними штоф:

    – Вот добрый барин…

    – А то всякие ездют…

    – Один пузатый ездил. Все врал…

    Приглядывались к Ивану, смекали что-то свое.

    – Слышь, барин? У нас такое место, что ни разу не было в селе чуда. Уже деревья старые, и некоторые избы давно совсем прохудились, а чуда нет. Почему так? У всех где-нибудь было, а у нас нет…

    А сами перемигивались, толкались локтями.

    Кто-то, правда, возразил:

    – Как не было? Говорят, под Калиновкой неизвестная девка роет по ночам пещеру. А когда роет, все вокруг освещается неестественно.

    И вдумчиво предложил:

    – Пойдем, барин, посмотрим.

    – Я не пойду, – отказался Иван. – Я пить хочу.

    Но смиренность мужиков Ивану понравилась. Хорошие робкие мужики, землю, наверное, охаживают, и вопче душевная красота. Может, дудошника позовем, подумал Иван, пусть посипит в дудку, потешит мирских людей. Они, видно, и голодны, вон как смотрят на грузди, на моченый горох, на еду постную. Таких покормить – так дойдут до Апонии.

    Но прежде чем разрешить налить, спросил под подобревшим взглядом рыжего целовальника:

    – Чем край-то богат ваш?

    – Богатейший комарами наш край, – ответил кто-то с гордостью, не скрывая жадного нетерпения. – Летом бывает, хоть кулаком бей по гнусу! А вот с чудом, барин, никак. Никакого нет у нас чуда.

    – А вот Похабин!..

    Мужику возразили:

    – А чего Похабин? Не утонул же! Вон стоит. Живой стоит.

    – Какое же это чудо? Это простая жизнь, – покачал головой Иван.

    – Да нет, мог я утонуть, – степенно кивнул рыжий целовальник. – Правда, Господь не дал.

    – Ну? – повел глазами Иван.

    – Да я что, барин? Я тут как-то ходил к мельнику, поселился у нас новый мельник. Он часто сидит над колесом над водой и перешептывается с щуками. И тут гляжу, сидит. Только странный какой-то. Как бы нестриженый и весь в плесени. Я, барин, присмотрелся и гляжу – водяной. Спрашиваю с уважением: «Куда собираешься?» А водяной ухмыляется: «Да вот в воду спать». Я говорю: «Возьмешь меня?» А он ухмыляется – дескать, чего же? И говорит: «Пойдем, мужик. Я не против. Только у меня строго. Пальцем ни на что не указывай, не то утонешь». Я согласился. Чего ж? В воде сыро, как в погребе, темно, рыбы великое множество. Я сперва смирно шел, а потом гляжу – щука. Саженей пять, не меньше, и глаз кривой. Мне жалко стало, я ткнул ее пальцем в остальной глаз. Чего, думаю, жить тебе одноглазой? А как ткнул, сразу залило меня водой со всех сторон. Если бы не настоящий мельник, который в то время пришел на берег, не стоял бы я сейчас перед тобой, барин.

    Хорошие мужики дружно кивнули – точно, не стоял бы.

    А один, повязанный бабьим платком, сказал восхищенно:

    – Похабин у нас чахотошный.

    – Это как? – не понял Иван.

    – Да он говорит, что его в детстве бил конь ногой. Через это и пьет ради большого недуга. Похабина бабы за то жалеют. Он где выпил, там упал. Кабан его порол в канаве, лошадь била, а он пьет.

    – Ну, раз пьет, – согласился Иван, – пусть себе нальет с махом.

    И показал, как это: две трети – значит, простой, а на одну треть двойной водки.

    Рыжий целовальник, широкоплечий, совсем не похожий на чахотошного, охотно налил себе с махом. И, глядя на все это, опять с тайным значением улыбнулись, перемигнулись, толкнулись локтями хорошие мужики.

    – А куда же ты один, барин? – спросил кто-то с напускной робостью. – Вот дожди идут, кругом люди лихие. Смотри, не уберегешься.

    – А я далеко, – строго ответил Иван, вспомнив древнего старца, пытавшегося не допустить его в кабак. И, вспомнив этого чудного старца, наконец разрешил всем выпить. Чувствовал, что просыпаются в нем санкт-петербурхские бесы, в жилах начинает играть. Он, конечно, пугался бесов, но по большой опытности как бы уже и пренебрегал. В самом деле, чего ему бесы? Он, бывший секретный дьяк, а ныне беглый человек Иван Крестинин, от всего отрекся. Он казенный обоз бросил, он угрюмого господина Чепесюка бросил. Казенный обоз ушел уже, наверное, на Камчатку, а господин Чепесюк сердится. Наморщив белесые бровки, сказал так: – Я не просто иду, я с государевым наказом иду… Мне много чего разрешено. Например, могу имать беглых. Имать, и в обоз без записи! Потому как имею от государя задание – идти далеко.

    – А где ж это далеко? – с сомнением начали спрашивать хорошие мужики, и глаза их заблестели еще сильнее. Они все еще говорили смиренными голосами, но толкались локтями чаще, даже рыжий целовальник укоряюще покачал головой. – Где ж это далеко, барин?

    – А все к востоку, к востоку, – строго и со значением объяснил Иван. – Я свой долгий путь потом подробно опишу в умной книге, а книгу самолично представлю государю.

    – Ну? – дивились. – Отцу Отечества?

    – Ему самому. Есть у меня право. Даже в бумаге записано.

    Полез в карман, но его остановили:

    – Да не надо, барин, не надо! Верим мы, да и не знаем по писаному. Мы все равно не поймем, хорошие там литеры написаны или плохие. Было видно, что хорошие мужики испугались даже упоминания о бумагах. – Мы неграмотные, барин, рассуждать о многом не можем. Ты лучше попроси еще штоф. Похабин плохого не предложит. Он, случалось, сам допивался до анчуток.

    Рыжий целовальник охотно кивнул.

    – Вот как жить простому человеку, барин? – пожаловался он, как бы примериваясь к чему-то. – У Мишки Серебряника трех сыновей взяли на войну, и всех убили. А теперь, говорят, будут забирать самых лучших в неметчину, чтобы учить всяким ученым фокусам. Зачем это?

    – Государю нужны умные люди.

    – Да это мы понимаем, – толкались локтями хорошие мужики. – Оно, конечно. Ты нам еще налей. Мы, барин, любим рассуждать. И ты порассуждай с нами. У нас, правда, такое село, что ни разу никакого не было чуда. От рассуждений, барин, голова чище, сердца добрее становятся. У русских людей всюду так заведено – выпить и порассуждать.

    И поинтересовались:

    – Ты вот русский?

    – А ты? – остро глянул Иван на рыжего целовальника.

    – Я-то русский.

    – Да какой ты русский? Ты рыжий.

    – Да нет же, – возразил целовальник. – Я невыносимой храбрости человек.

    – Ну, тогда русский, – согласился Иван.

    – Я и память имею чрезвычайную, – продолжил рыжий. – Похабин меня зовут. Такая фамилия. Я помню все, что было когда-то. Хоть много лет назад!

    И посмотрел на Ивана честными зеленоватыми глазами, пригладил ладонью широкие рыжие усы.

    – Я верю.

    – Нет, ты спроси, ты обязательно спроси! – уперся Похабин.

    И мужики тоже загудели:

    – Спроси! Спроси его!

    – Ну ладно, – согласился Иван. – Тогда спрашиваю. Чего вот было три дня назад?

    Мужики засмеялись, Похабин смущенно потер голову:

    – Ну, как… Приходил тут один дьячок… Пропили мы с ним серебряное яблоко от потира. Ну, дьячок и начал плакать, как-де теперь пойдет к службе? Хорошо, случились рядом хорошие мужики, мы яблоко выкупили…

    Снова удрученно потер рыжую голову:

    – Ну, и пропили во второй раз!

    Хорошие мужики восхищенно засмеялись.

    – А год назад? – спросил Иван.

    – А чего ж. И это помню. Память у меня чрезвычайная. Изба год назад горела. Тут рядом. Точно! – Он странно глянул на мужиков. – Совсем рядом горела изба, нас всех вытолкали, я в снег упал. Очнулся, гляжу, все бегают и одно кричат: «Воды! Воды!» Мне дивно на сердце стало, я сказал: «Винца мне!»

    – Было, было такое! – восхищенно подтвердили хорошие мужики.

    – Ну а три года назад? – прищурился Иван.

    – Ой, барин, не спрашивал бы… Три года назад отречься хотел от Господа. Вот свят крест, хотел отречься, такая стояла в сердце печаль. А известно, чтобы отречься, надо пойти на перекресток в полночь. Я и пошел. Да свалился в канаву, пьян был, чуть телега не задавила. Тем и спасся, не погубил душу.

    Вот хорошие мужики, решил Иван.

    И Похабин совсем хорош. Вольные люди.

    С такими и пойду по дорогам, научусь какому ремеслу. Где ось подправлю, где землицу вспашу. На паперти кусок хлеба протянут, от хлеба не откажусь. Не чувствуя вкуса, пожую. Винца доброго двойного, может, и не удастся попить, но простого, дай бог, всегда нацедят.

    Сопливый мальчишка в длинной рубашонке, сопя, приоткрыл дверь, любопытствуя, стрельнул черным глазом в щелку.

    – Кто таков?

    – Дитя мое, – заробел один из мужиков – кажется, Мишка Серебряник.

    – Звать как?

    – Ваня.

    Еще один мальчишка, так же сопя, любопытствуя, глянул в щель. И еще один. Много их скопилось за дверью. Совсем как взрослые перемигивались, толкались локтями, хихикали.

    – А то чьи дитяти?

    – А все мои.

    – Каждого как звать?

    – Так я ж говорю, Ваня.

    – Каждого?

    – А то!

    – Да зачем так?

    – Чтоб не путать.

    Хорошие мужики, расслабленно подумал Иван, совсем простые. Может, с ними и пойду по дорогам. А то так останусь в этом селе. Такое село, что тут чудес не бывает… Срублю домишко, Ванек начну плодить. Всех назову Ваньками. Чтоб не путать. Потому что так народ делает…

    Задумался, загрустил.

    И негромко донесло издалека грустную песенку.

    Не ходи подглядывать,не ходи подслушиватьигры наши девичьи…Разволновался вдруг. Поднял голову, обеспокоенно оглядел мужиков. Им ведь не идти на край света. А мне? – попытался вспомнить. Мне идти?

    Вспомнил с облегчением: и ему не идти. Он ведь сбежал от чугунного господина Чепесюка, сбежал темной ночью. Каждый час разделяет в пространстве его, секретного дьяка, и строгого господина Чепесюка.

    Вдруг рассердился. Это уже винцо начало в нем играть.

    Никаких этих погостов, никаких папертей! Догоню господина Чепесюка, со строгим господином Чепесюком пойду до края земли, проверчу дырку в хрустальном своде, жахну из пищали по ожиревшим китам! Пусть мир качнется. А осколочек хрустального свода привезу сенной девке Нюшке. У доброй соломенной вдовы есть хирамоно, халат с необыкновенными растениями, а у бедной девки Нюшки, кроме злого младшего братика, совсем ничего нет. А там…

    Сладко заныло сердце.

    Чувствовал, что грех так думать, но не мог… Не ходи подглядывать… Чувствовал, что вот совсем не надо так думать… Не ходи подслушивать… Это винцо во мне кипит, понимал, это мелко тешатся бесы, но остановиться не мог… Игры наши девичьи… Еще строже, даже грозно стал поглядывать на якобы смутившихся хороших мужиков, а рыжего целовальника Похабина, не в свою очередь потянувшегося к штофу, даже по руке ударил. В Якуцке, строго решил, первым делом повешу на воротах ближней избы статистика дьяка-фантаста! И услышал, как самонадеянно объясняет Похабин:

    – И остров такой – Китай…

    – Почему остров? – удивился кто-то.

    – А водой окружен, – не растерялся Похабин.

    – Почему ж караванами ходят в Китай?

    – А плавают… Это плавающие караваны… – объяснил Похабин, ничуть и никого не смущаясь, будто и правда был чахотошный. – Там все плавают… И зверь-верблюд, и собаки, и купцы. Прямо вот так подошел и сразу поплыл.

    – Да куда подошел?

    – К акияну.

    – Ты ополоумел, Похабин!

    – Кыш! – грозно сказал Иван, требуя внимания. – А вот говорите, кто из вас, сибирских собак, встречал маиора Саплина? Неукротимый маиор, небольшого роста, но ходок!

    Все почему-то посмотрели на Похабина.

    – Это что ж за маиор такой?

    – Самый геройский, – объяснил Иван. – Неукротимый. По своей воле и по приказу государя пошел в Сибирь искать гору серебра.

    И добавил, подумав:

    – Гордый маиор.

    – Так и что – гордый? Гордых много на кладбище.

    От такого ответа Иван почему-то серьезно и сразу упал духом.

    Нет, подумал, не вернусь к господину Чепесюку, лучше пойду по дорогам. Однажды встречу богатую коляску, а в коляске добрая безутешная соломенная вдова. И она не узнает! Чуть не заплакал: добрая соломенная вдова не узнает не кого-нибудь, а его, своего Ванюшу…

    На оловянное блюдо с груздями садились мухи, тут же взлетали, дразнясь. Иван попытался одну схватить в ладонь, но промахнулся.

    – Однако вижу, что не только комарами богатейший ваш край.

    Хорошие мужики сразу насторожились, а рыжий целовальник незаметно подмигнул одному – очень наглому, в потной рубашке, голову обвязавшему бабьим платком.

    – А чего ж, барин? Мы терпим.

    Кто-то из мужиков встал, подошел к двери, осторожно выглянул за дверь и вернулся к столу.

    – Оно, конечно, пустой край, но терпим.

    Добавил значительно:

    – Зато в стороне от больших дорог. Зачем корить-то?

    Иван нехорошо ухмыльнулся. Еще раз взмахнул рукой, ловя муху, и повалил штоф.

    Рыжий целовальник тоже ухмыльнулся:

    – Ну как? Поймал?

    И сказал назидательно:

    – Ты, барин, знаю, сейчас начнешь гулять. По глазам вижу, сейчас ты начнешь гулять. Ты на трех штофах не остановишься, у меня глаз проницательный. Ты, барин, лучше заплати сразу, а потом гуляй.

    – Так чего ж… – полез Иван в карман.

    И удивился.

    Вот только что был кошель и… нету! Как корова языком слизнула.

    Глядя на Ивана, один из хороших мужиков, подмигнув хозяину, произнес:

    – А ты не жалей, барин, ты лучше нам еще один штоф поставь. Мы люди простые, любим благодарить.

    И вдруг спросил:

    – Ты, наверное, беглый барин? Говорят, был указ, доносить всякому начальству про беглых баринов. Которые служб не служат.

    Иван омрачился. Бесы водили его рукой, хитрыми волосатыми ладошками закрывали Ивану глаза. Аггел добрый совсем заробел, отлетел в сторону с писком. Боясь себя, кивая печально, Иван повторил:

    – А чего ж… Хорошие мужики…

    И печально повторил:

    – Совсем хорошие…

    Не хотел, но прозвучало обидно.

    Хорошие мужики сразу сгрудились за столом, здоровые, потные, плечистые, наклонив головы, стали дышать тяжело. Дескать, да ты чего, барин? Мы к тебе по-хорошему, а ты чего?

    Иван тоже обиделся:

    – Да я всей душой. Думал, пойду с вами по полям с пением. Птички и радость, природы свет. А вы?

    Почему теперь веснами птички не стали красиво петь?

    – А как же твое далеко, барин? – совсем осмелел мужик с бабьим платком на голове. – Ты нам недавно про далеко говорил!

    – Молчи, дурак!

    – Да как же так? – запричитал мужик в бабьем платке. – Да как же так? Почему я дурак-то?

    – А таким уродился.

    – Ты это полегче, барин, – угрозил рыжий целовальник. – Вон бочка с водой, мы тебя в бочку всадим.

    Иван тихонько, даже удрученно склонился к столу и поманил левой рукой рыжего целовальника. Пальца на левой руке Ивана не хватало, он поманил рыжего целовальника как бы отсутствующим. И почему-то Похабин, глядя на отсутствующий палец, послушно низко наклонился к столу. Наклонился и исподлобья уставился в глаза Ивана, по-козлиному гадко предвещая: а вот сейчас мы тебя, барин, гулять начнем!

    Не ударить Похабина было невозможно.

    Иван и ударил.

    А потом левой рукой вверг Похабина лицом в оловянное блюдо с груздями.

    5– Он же всех побил! – жалостливо плакался рыжий целовальник.

    Гренадеры братья Агеевы и Потап Маслов внимательно стояли за спиной рыжего. Семен Паламошный тупо усмехался. Наверное, пользуясь своим ложным даром, уже провидел будущее рыжего целовальника.

    – Мы же за такое дело! – жалостливо плакался целовальник. – Да мы же за такое дело государево слово, захочем, крикнем. По всем пунктам.

    Господин Чепесюк сидел на возке и молчал.

    Пустыми оловянными глазами господин Чепесюк скучно смотрел поверх головы избитого целовальника, усердно растирающего по лицу кровь. Ошибочно приняв скуку господина Чепесека за некую задумчивость, может, даже за скрытую робость перед обещанным государевым словом, рыжий целовальник подпустил в голос угрожающую нотку:

    – Прямо вот так сейчас крикнем! Прямо по всем пунктам!

    Господин Чепесюк медленно поднял взгляд на целовальника.

    Наверное, Похабин никогда в жизни не видал таких глаз. Всякие битые, изрезанные морды видал, всякие пьяные наглые глаза тоже видал, но таких вот – тусклых, оловянных, не имеющих ни к чему интереса, зато пронизывающих все, как лунный свет, никогда не видал. Враз задохнулся от ужаса. Вдруг до него впервые дошло, что, может, наткнулись они совсем не на того барина, сделали что-то совсем не так, как надо, как-то не так поступили. Не оборачиваясь к телеге, на которой лежал повязанный Крестинин, Похабин упал на колени:

    – Это же беглый барин! Он сам говорил! Так говорил, что идет в сторону Апонии по пустым дорогам, питается милостыней! Мы ж решили обратно его вернуть! Зачем барину одному ходить по дорогам?

    Семен Паламошный, тупо усмехаясь и тем пугая рыжего целовальника, негромко сказал:

    – Коль в селе Бунькове не сломался паром, ушли бы, потеряли…

    И прикрикнул на целовальника:

    – Просил о чем – барин?

    – Да где ж просить? Только дрался шибко, – сказал кто-то из хороших мужиков, столпившихся между братьями Агеевыми и Потапом Масловым, успевшими примкнуть багинеты к ружьям. – Мы и спросить не успели.

    – Были при барине деньги? – спросил Паламошный уже строже.

    – Так угощал ведь много…

    – Я спрашиваю, были при барине деньги?

    – Так он хотел заплатить за все… Он ведь беглый барин… Мы только хотели помочь… – Рыжий целовальник снова ошибочно принял молчание господина Чепесюка за вид тайной робости и подпустил в голос угрозу: – За нами село… Никаких чудес… Как так?.. Бить хороших мужиков безвозмездно…

    – Молчи! – приказал Паламошный, хорошо научившийся понимать молчание господина Чепесюка. – За тобой село, а за нами казенный обоз. Скоро здесь будет. Там солдатики, служилые люди, пушки, зелье, припасы всякие. Мы не только твой кабак, мы все твое село сроем с земли, а тебя первым отдадим в съезжую. – Паламошный мечтательно полузакрыл глаза. – А через сто лет встанут на здешнем пустыре избы светлые из прозрачного стекла, телеги забегают своим ходом. Хорошая жизнь здесь начнется через сто лет.

    И мрачно глянул на сгрудившихся за кабатчиком мужиков:

    – Но только через сто лет! При вас ничего не будет.

    Хорошие мужики окончательно растерялись:

    – Так мы чего? Мы только беглого барина привезли? Думали, заплатите хоть немного.

    – Ага, привезли, – зловеще подбил итог Паламошный. – Всего обобрали, помяли ребра, ухо надорвали. А еще за усердие требуете денег, будто на продажу привезли барина.

    – Так он же буйствовал! Он лавки в кабаке переломал! Мы кричали ему: чего, мол, ты, барин, воюешь с нами, как с бусурманами? А он отвечал непотребное и ломал лавки.

    – Мужика бить – земле легче.

    – Может, и так, – снова запричитал Похабин, боясь даже глянуть на молчащего господина Чепесюка и обращаясь исключительно к Паламошному. – Если б не мы, валялся бы барин сейчас в канаве…

    И не выдержал, поднял испуганный взгляд на белое, иссеченное шрамами лицо господина Чепесюка, спрашивая при этом исключительно Паламошного:

    – Чего это он, а?

    – Думает.

    – А зачем так бровями ведет?

    – Тоже думает.

    – Да зачем же так страшно думает?

    – А может, хочет порешить вас всех, – негромко объяснил Паламошный. – Вот поставит пушку и сметет все село с земли!

    – Да как так? – запричитал рыжий целовальник. – Разве ж так можно? Я, например, чахотошный…

    – А можно! – оборвал его Паламошный, быстро взглядывая на господина Чепесюка. – Так что, ты, чахотошный, больше людей не мути. Мы сейчас уходим, так догонишь нас за поскотиной, привезешь чего-нибудь от села. Ну, солонинки там, капусточки, чесноку. Ну, сам знаешь, догадаешься…

    И добавил значительно:

    – Может, простим.

    – Так мы что! – обрадовался, засуетился рыжий целовальник. – Мы подвезем… Мы моментом… Мы понимаем, казенная надобность… Мы на всю сумму подвезем, которую сумму барин потерял… Мы ж не знали… Мы думали, простой беглый барин…

    – От кого ж бегать ему? – усмехнулся Паламошный.

    – А нам как знать?

    Иван наконец приоткрыл опухшие глаза.

    Он, конечно, все видел и слышал, но смутно, как во сне. Он даже помнил, что действительно бил мужиков, но ведь такое от бесов. Как без их помощи один смог бы побить стольких? Ему и самому попало. Ныла каждая косточка. Поддали ему хорошие мужики. Особенно помнил – старался рыжий целовальник Похабин. Изловчась, даже обмакнул голову Ивана в квашню, в кислое тесто. Пришлось квашню разбить о того же Похабина. Вон стоит, распустил губы, и кафтан на нем лопнутый.

    Спросил хрипло:

    – Что? Обратно меня? В Тайный приказ? На пытки?

    Совсем был готов принять муку, но Паламошный, быстро глянув на господина Чепесюка, тупо, но охотно разъяснил:

    – Ты что! Ты нас ведешь, барин!

    – Тогда развяжи руки.

    Паламошный шевельнуться не успел. Рыжий целовальник, не вставая с колен, метнулся и руками и зубами, улыбаясь счастливо, сноровисто распустил веревку. Черная ворона, оравшая на дереве, как в горячке, умолкла и с любопытством вывернула голову набок – не выдадут ли ей теперь валяющегося на телеге странного человека?

    Не ходи подглядывать,не ходи подслушиватьигры наши девичьи…Нет, никто не собирался выдавать вороне человека.

    – Выпить дай, – прохрипел Иван рыжему целовальнику.

    – Да как же, барин? – растерялся тот. – Ты столько пил! Никогда я не видел, чтоб столько пили!

    – Теперь еще сильнее хочу…

    Остановил туманящийся взгляд на Похабине:

    – Хочешь со мною, мужик?

    – Выпить? – изумился доброте барина рыжий.

    – Не выпить, дурак. В Сибирь! В Сибирь со мною хочешь? Зачем тебе жить в кафтане посреди мужиков?

    – А-а-а, в Сибирь… – разочарованно протянул целовальник.

    И вдруг загорелся:

    – А как прикажешь, барин!

    – Для начала прикажу – выпить.

    С трудом приподнявшись на локте, Иван перехватил взгляд господина Чепесюка.

    Вот чего угодно ожидал. Даже укора, презрения, даже брезгливости, но в отталкивающих оловянных глазах господина Чепесюка будто тускло льдинка блеснула, что-то, как усмешка, впервые прострельнуло на малое мгновение, что-то такое, чего он, Иван, пока еще ни разу не видел в глазах господина Чепесюка.

    Охнув, сел, повел вывихнутым плечом:

    – Вот… Хороших мужиков встретил…

    – А чего ж, – тупо ответил Паламошный. – В самый раз мужики. Не дали тебе пропасть. Привезли, значит.

    – А теперь?..

    Хрипло спросил:

    – Теперь правда в Сибирь?..

    И посмотрел на господина Чепесюка.

    Квадратный, чугунный, в квадратной черной накидке.

    Видно было, что о Тайном приказе господин Чепесюк даже и не думал.

    Зато вслух впрямь произнес, или так почудилось Ивану:

    – Правда.

  

  
    Глава IV Доезды

    1– …Ты, барин, морду не вороти. Я для тебя говорю. Надо будет, возьмусь за сабельку, а надо, и за топор. Не важно, что голова болит, главное, совесть чистая. Я везде защищу тебя. Похабин плохо не служит. Ты, барин, как на человека посмотрел на меня, на то у меня нет обид, даже напротив, так что слушай внимательно. Похабин плохому не научит, не даст барину умереть. Даже если захочешь, не даст. Со мной, барин, дойдешь до самого края земли, никак не ближе. Ты ведь не простой барин. Я вижу. Ты только с виду кажешься простым. Вон господин Чепесюк едет в возке, он тоже совсем не простой барин. Он даже не смотрит на тебя никогда, а все равно на тебя трудится, барин. Я вижу. Не ты на него трудишься, а он на тебя. Похабин разницу знает. Вот и суди отсюда, кто проще? Господину Чепесюку наверху, наверное, приказали, господин Чепесюк нам вниз приказывает, а все равно трудится господин Чепесюк на тебя. Похабин все видит. Есть в тебе, барин, тайна. – Похабин изумленно присвистнул и на всякий случай предупредил: – А если суждено тебе умереть, при мне умрешь – хорошо, весело, без позора.

    Вспомнил, изумленно вскинул рыжие брови:

    – Такой тихий барин, а горазд махаться кулаками! Будто самого Люцыпера секлетарь. Наши мужики к такому не привыкли, думали – не боец, думали – легко оберем тихого барина, а потом выдадим тому же господину Чепесюку за небольшую сумму.

    Нахмурился:

    – Ты, барин, многое делаешь не так. Я, барин, буду тебя учить. Ты в Якуцк придешь знающим человеком. Я же вижу, что никто не занимается тобой, барин. Вон гренадеры должны стоять перед тобой по струнке, а они переминаются с ноги на ногу, а потом смеются за твоей спиной, непонятно называют Пробиркой. По всем статьям гренадеры должны слушаться тебя, а они морды воротят. Какое дело ни возникло, даже если схватит живот, бегут не к тебе, бегут непременно к господину Чепесюку. А господин Чепесюк, так скажу, барин, он тоже внимательно присматривается к тебе. Похабин лишнего не скажет. Я до смерти боюсь господина Чепесюка, барин, но господин Чепесюк внимательно присматривается к тебе. Наверное, ты ему нравишься, иначе давно бы казнил тебя. Такому, как господин Чепесюк, казнить кого-нибудь – совсем плевое дело. А тебя он почему-то никому не дает в обиду. Вроде не проявляет к тебе интереса, а в обиду не дает. Почему так, барин?

    – Ну как, – выдохнул Иван. – Я отряд веду.

    – Ага, ведешь. По бумагам! – презрительно отмахнулся Похабин. – Если бы ты вел отряд, барин, в отряде все было бы пропито. Если господин Чепесюк захочет, он порвет бумаги, а тебя посадит на кол.

    – Молчи, Похабин! Хочется язык почесать, поговори с господином Чепесюком.

    – Ты што, барин! – испугался Похабин. – Я невыносимой храбрости человек, но господину Чепесюку сразу верю на слово. Что бы он ни сказал, я ему сразу верю. Чувствую, что господин Чепесюк не только военный господин, но еще и тайный. Совсем прямо держится, и табакерка у него, сам видел, сработана самим царем. За какие-то большие заслуги государь лично подарил табакерку господину Чепесюку. Видать, заслужил господин Чепесюк. И морда у него вся в шрамах, как у морского зверя.

    Вздохнул завистливо:

    – У господина Чепесюка две пары часов, а одни – морские. Мне так сказал Потап Маслов. У господина Чепесюка серебряная лохань с рукомойником, а тебе, барин, умываться дают из кружки. У господина Чепесюка нож в серебре, специальная ложка, серебряный поднос с двумя серебряными чарками и шпага с тяжелой рукояткой, а у тебя, барин? Страшно подумать, что было бы с тобой, двинься ты в Сибирь без господина Чепесюка. Лежал бы давно в земле под тяжелым камнем. А ведь ты, барин, человек способный, в тебе тоже есть тайна. Вот и значит, барин, что надо кончать с винцом. Похабин лишнего не придумает. Будешь умываться, посмотри в таз. Вон какой стал – дряблый, как гриб, тощий. На короткую драку в кабаке тебя еще хватает, а если всерьез помахать сабелькой, сомлеешь, барин.

    – А зачем махать сабелькой?

    – Как зачем? Вот войдем в глухие леса, бросятся на обоз варнаки да дикующие!

    – На лохань-то серебряную?

    – И на лохань! – озлился Похабин. – Увидишь, барин, места скоро пойдут совсем дикие. В тех местах, барин, не только винца не сыскать, там духу русского не сыщешь!

    – Молчи, Похабин! – выдохнул Иван. – Не рви душу.

    – Не буду молчать, – жестоко отрезал Похабин. – Ты в Тобольске, барин, все выпил, все съел, всех поставил на уши. Стыдно оборачиваться в сторону Тобольска. Так что до Якуцка теперь ни капли. Я, барин, сам далеко ходил, знаю: слабый в Сибири не жилец, он далеко не идет, погибает в пути. Винцо, барин, не прибавляет сил.

    – Молчи, Похабин!

    Похабин хмыкнул, приотвернулся, но не замолчал:

    – Ты на меня погляди, барин. Меня тоже губило винцо. Я по Сибири ходил немало, накопил мяхкой рухляди, богатым вернулся в Россию. Думал, сяду в тихом месте и последнюю жизнь проживу спокойно. Поехал поближе к своим местам. Я ведь из Коломенского уезда, барин. Остановился в Клетовке, как человек. Местный барин долго меня обхаживал, ходил вокруг, присматривался. А потом присмотрелся, и так это, барин, спрашивает по-доброму: а ты из каких, душа-человек, как пишется твоя фамилия? Мне бы, дураку, соврать, да пьян был, душа нараспашку. Так и ответил, что себя не стыжусь, что, значит, я из Похабиных. А добрый барин пьет да смеется – это, мол, из каких Похабиных? Из тех самых, коломенских? А как же, говорю с гордостью, непременно из них! Ну, тогда точно, сказал добрый барин, я тебя узнал. Ты Похабин. И отец твой был Похабиным. И еще твой дед Похабин бегал от моего родителя! И позвал солдат. Увезли меня в суд, приказали отдаться барину, да дал бог удачи – сбежал из суда. Беглых ведь нынче возвращают, барин. Или берут в солдаты. Это мне повезло, что я встретил тебя. Правда, барин, и тебе повезло. Я теперь тебе умереть не дам. Но и пить тоже не дам. Понадобится, скажу господину Чепесюку, мы тебя привяжем к телеге.

    – Молчи, Похабин! Зачем говоришь так много?

    – Сам не знаю, барин.

    – Молчи!

    Сил не было у Крестинина.

    В Тобольске три дня жил у местного приказного дьяка, человека искусного в чертежном деле. Дом приказного дьяка стоял на горе у собора, в окно виделась новая крепость, построенная в семнадцатом году пленными шведами. Указывая на башни и на ворота, выходящие на Прямской взвоз, приказной дьяк хвастался, что учился чертежному делу у известного знаменщика Ремизова, а плотную александрийскую бумагу получает из Москвы. «Если хочешь видеть нечто прекрасное в натуре, – добавил приказной дьяк, покручивая тоненькие усы, – сиди, смотри на Тобольск, радуйся. Потом я тебе покажу работу».

    Работал дьяк в чистой горенке.

    На широком деревянном столе валялись раскрытый календарь Иоганна Фохта, предсказывающий погоду, толстый том «Вхождения в историю» Пуффендорфия, многочисленный инструмент, и огромное количество всяческих чертежей.

    Сели за стол по-доброму, как два добрых знающих дьяка.

    Господин Чепесюк тогда по делам обоза отставал суток на трое. За это время Санкт-Петербурхский секретный дьяк и тобольский приказной сильно сошлись характерами. Похабин на это сильно дивился, но ничему не мешал, ему интересно было.

    «Как шли до Тобольска?» – интересовался тобольский приказной, закусывая крепкое винцо и густо дыша луком, которого, кажется, потреблял немеряное количество.

    «Как шли, не важно, ты покажи дальнейший путь, – отвечал Санкт-Петербурхский секретный, тоже закусывая крепкое винцо и густо дыша луком. Прикрывая огнедышащий рот ладошкой, аккуратно расправлял на столе дорожный чертеж. – Вот покажи, как дальше идет путь?»

    Тобольский дьяк показывал:

    «Команда, говоришь, у тебя? Матерьялы, говоришь, на двадцати пяти подводах? Ох, долго тянуться вам с подводами до Якуцка. Отсюда-то еще ничего, отсюда, из Тобольска, пойдете по Иртышу водой до Самаровского яму. На барках, понятно. Такие барки у нас называют дощаники. От Самаровского яму пойдете вверх рекой Обью до Сургута и до Нарыма, а потом Кетью до Маковского острога. Оттуда до Енисейска сухим путем по зимним дорогам, под волчий вой. А там Илимск, а там на Ускут к Лене. Построите барки и в Якуцк. Плотники вам на Лене понадобятся. Есть плотники?»

    «Есть. С обозом идут».

    «Тогда доберетесь, – приказной дьяк вновь тянулся к посуде. – А с Якуцка куда?»

    «А то секрет».

    «Да ну, секрет! – не верил приказной дьяк. – Все наслышаны о вашем обозе. Якоря везете, канаты. С Якуцка, все знают, повернете к морю. А к какому?»

    «А то секрет».

    Так и не выдал секрета.

    Тобольский дьяк – друг, но пусть сам догадывается. А он, Иван, никогда не проговорится. Ни-ни! И сейчас, трясясь в возке с откинутым верхом, угрюмо сказал:

    – Вот ты красиво говоришь, Похабин, а сам, небось, сбежишь где-нибудь?

    Похабин помотал головой:

    – Я не сбегу. Мне дальний край снится. Тот самый, куда идем. Я теперь не сбегу. Раз уж пошел, барин, с тобой, считай, что это по повелению свыше.

    – Ну да, по повеленью, – хмуро не поверил Иван. – Ты козявка, Похабин. А какое у козявки может быть повеление?

    – Может, я и козявка, – не обиделся Похабин, – только и таким бывает повеление свыше.

    – Что ж это?

    – Хочу одного человека сыскать, – туманно ответил Похабин, устраиваясь в возке удобнее, совсем не стесняясь Ивана. – Мне тот человек много чего должен. Прячется где-то.

    – Мир велик, – покачал головой Иван. – Как можно найти в столь большом миру одного отдельного человека?

    – Когда знаешь, где искать, мир не так уж велик, барин.

    – Так найди выпить, Похабин! Выпить – это ж не человека найти. Мне надо выпить, Похабин, а баклажка пуста, и каждая косточка болит.

    – А так и должно быть, – согласился Похабин и твердо пообещал: – Хватит с тебя тобольского разгула. Ты, барин, в Тобольске даже с другом-дьяком подрался. Хватал его за бороду, брал за груди, нож рвал из-за голенища.

    – Да неужто?

    – А то! В кунсткамере тобольской пытался восьминогого барашка вынуть из сосуда. Кричал, что не кушамши восьминогих. Кричал, что даже в Кикиных палатах такого не видел. На рыбном торжище неизвестного человека бил по лицу живой рыбой. С горшечником Небарановым связывался в кабаке, он тебя повел в гости. Изба горшечника на краю города в пустом овраге, весь скотский и человеческий навоз сбрасывают в тот овраг, а ты и там драку затеял. Почему, дескать, ты Небаранов? В смысле, почему ты, дескать, не Баранов? Горшками бросались, как бомбами.

    – Да неужто?

    – А то! – воскликнул Похабин. – Так красиво все начиналось. Пока господин Чепесюк не подъехали, мы вроде как обустроились. Остановились при гостином дворе – на базарной площади верхнего посада у самой крепости. Горница на подклети. Приезжие торговцы приходили с товарищами, ты им чуть казенный канат не продал. Потом упал в погреб. На Никольском взвозе шум устроил у входа в часовню. Совсем буйный взбежал к монастырским воротам, разогнал сабелькой караул. Гренадерам Агеевым крикнул, чтобы заряжали ружья, чтобы смело стреляли в монастырских старцев. Я спрашиваю: зачем, барин? А ты говоришь: потом разберемся! Хорошо, господин Чепесюк подъехали вовремя.

    – А бил кого?

    – Меня, – уважительно ответил Похабин.

    – А и ты, выходит, шумел?

    – Не шумел. Тебя останавливал.

    Ухмыльнулся понимающе:

    – Ты, барин, сильней, чем на вид кажешься. Если не попьешь, можешь тягаться с кем хочешь. Я ведь говорил, что скоро начнутся совсем дикие места. А когда идешь по диким местам, надо быть уверенным в своем соседе, барин. Коль не уверен в соседе, с таким лучше не ходить. Кому охота наткнуться по чужой дурости на стрелу, на нож, а то просто блудить в тайге? Я тебе говорил, я Сибирь знаю. Меня Сибирь сделала богатым. Я, барин, когда вернулся в Россию с богатою мяхкой рухлядью, сразу решил, что теперь тихо, хорошо заживу. Только как? Отца нет, и матери нет, и три брата убиты на свейской войне. Да еще барин клетовский. Ишь, вспомнил, что еще мой дед бегал от него, от дурака. И правильно бегал, если бегал. На воле просторней. Я из-за того клетовского барина впал в тоску. Сильно запил. Тоска. Знаешь, наверное. – Похабин перекрестился. – В Сибири думал: вернусь в Россию, все будет хорошо. Сколько служб нес, столько и мечтал: в Россию вернусь, припаду к земле. А вернулся, в деревне пусто, и не на кого опереться. Кто врет, кто пьет. Неужто везде так?

    И повторил:

    – Такая тоска, барин… У русского человека она ведь особенная. Коряка, к примеру, заставь умыться, он все равно так сильно не затоскует. Ни коряк, ни одул, ни камчадал, ни какой-нибудь там шоромбоец, – все они не знают русской тоски. У них все по-своему. Олешки мекают, детишки кричат, поземка метет – им от того только радостно. А если заскучает коряк, или одул, или те же камчадал и шоромбоец, если темно и душно им покажется жить, они вскочат на нарту, поедут и убьют соседа. То же и нымылане, и чюхчи. Я разных, барин, в жизни встречал дикующих, знаю их тоску. А наша русская тоска, барин, она вся изнутри, она ни от чего внешнего не зависит. Хоть молнии, хоть тьма, хоть ты в грязи лежишь, если нет в сердце тоски, сердце русского человека чувственно радуется. Пусть нет у тебя ни крыши, ни харчей, ни питья, пусть подвесят тебя на дыбу, отнимут бабу – русский человек все равно от этого не в тоске, он просто страдает. Но однажды в самый добрый солнечный день, барин, среди радости, среди чад милых, на берегу веселой речушки, на коей родился, среди воздвиженья, радости, хлопот и многих дел, вдруг как колесико какое съезжает в твоей голове, и вот – затосковал русский человек, затосковал страшно!..

    – Знаю! Молчи, Похабин!

    Похабин покивал, но было видно, что он не слышит Крестинина. И может, даже не видит неба над головой. И вообще не врал: есть у него какое-то повеленье свыше.

    Этот дойдет, невольно подумал Крестинин.

    Этот до самой Камчатки дойдет. А раз сам дойдет, значит и меня дотащит.

    А Похабин наклонился загадочно и снизил голос:

    – Я, барин, как узнал, что ты идешь в сторону Камчатки, так все во мне вздрогнуло. Так сразу и решил: коль не врет такой хороший барин, пойду с ним до конца.

    – Ну а коли так… – хрипло спросил Иван. – Ну а коли так, то почему в той деревне хотел меня обобрать?

    – Так то привычка, барин. Ты же с виду, как бы это сказать, глуп. Но, конечно. исключительно с виду. Я так сперва и подумал: вот совсем глупый барин.

    – А получилось – нет?

    – А получилось – нет.

    – Ну, обобрали, ладно. А зачем повезли к господину Чепесюку?

    – Ну как? Продать решили. Зачем теряться? Ты многих у нас обидел. Тому же Мишке Серебрянику чуть не вынул глаз. Хорошие мужики обиделись. Решили, ты бежишь от какой службы. Может, решили, боишься идти на войну.

    – Так кончилась же война?

    – Какая разница? Одна кончилась, другая начнется.

    – Типун тебе на язык!

    – Да почему? Слухи ходят, что пойдут русские в Персию. А то и еще куда. Пока порох есть, почему не воевать? Так и решили хорошие мужики, что ты, барин, беглый, войны боишься. А мы слышали, что движется казенный обоз в сторону Сибири. Вот и повезли тебя. Думали, предадим беглого барина закону. И нам хорошо, и барина пристроят к какому делу. Кто ж знал, что так повернется? Знали бы, не повезли. Знали бы, бросили в канаву.

    – Застудился бы, умер…

    – Так ведь сколько людей в России каждый день застуживаются да умирают. Одним больше, другим меньше.

    – Ни на что у тебя, Похабин, нет разницы, – укорил Иван. – Я от души вас поил винцом, а вы обобрать решили.

    – А ты, барин, как? Ты меня мордой ткнул в соленые грузди!

    – Так я обиделся.

    – И хорошие мужики обиделись. Они же не бить хотели тебя, а так, поучить слегка. Видят, что глупый барин, почему не поучить? А потом, я же говорю, слышали, что идет казенный обоз. Вот и решили – сдадим барина. Беглый, наверное, скрывается от войны.

    Иван застонал, схватившись за голову. Вспомнил, будто издали отчетливо прозвучало:

    Не ходи подглядывать,не ходи подслушиватьигры наши девичьи…Что ж это такое? Как жить?

    – Ты не свисти, барин, в свисте нет правды. – Похабин понизил голос: – Я тебя никак не пойму. Говоришь, что всем заправлять должен, а заправляет всем господин Чепесюк. Почему так?

    Не ожидая ответа, сам ответил:

    – А я знаю почему. Тебе не то что власть, тебе шкалик в руках удержать трудно.

    Прибавил, подумав:

    – К Якуцку сделаю тебя человеком.

    – Не смей, – прохрипел Иван.

    – Если ты даже умрешь, барин, то умрешь человеком, и на моих руках.

    – Не смей, Похабин!

    – Мне сам господин Чепесюк тебя поручил.

    – Замолчи, пожалей меня, Похабин.

    – Да потому и говорю всю правду, что жалею.

    – А винцо прячешь… – горько протянул Иван.

    – Ага, винцо прячу, – кивнул Похабин, и твердо пообещал: – И впредь буду прятать.

    Помолчали.

    Скрипела ось, взволнованно вскрикнула на обочине птица.

    По голосу крупная, а в кустах не видно.

    – Может, бумагами займешься, барин?

    – Какими еще бумагами?

    – Ну как. Пишут…

    – Кто пишет?

    – Да люди…

    – Да с какой стати?

    – Ну как с какой? Ты круто берешь. За Тобольском помнишь острог? Каменный, стоит на горе, как гнездо чудное. А при нем монастырь. Я-то думал, ты в возке будешь отлеживаться, ведь перед тем весь вечер прощались с приказным дьяком. С лавки на лавку прыгали, языки показывали друг другу, сильно были веселые. Ан нет. Перед самым монастырем тебя, барин, как специально снесло с возка. Ворота большие, тесовые. На створах прибиты кресты. Тихо кругом, печально, в келье особо задумчивые монахи похлебку из одной чашки хлебают. А ты ударил ногой и закричал неистово: «Открывай врата!» – «Не твои те врата, – смиренно ответствовали старцы. – То святые врата». А ты им в голос: «Врете, мол, старцы! Какие святые? Совсем тесовые!» И в неистовстве с петель те врата чуть не сорвал…

    Иван горестно застонал.

    – Потому люди и пишут, – понимающе покачал головой Похабин. – Так издавна ведется, что один человек шумит, а другой на него пишет. Один человек счастливо продолжает путь, а другой жадно пишет начальству. Вот господин Чепесюк не простой человек. Я сам видел: строгий господин Чепесюк за небольшие, но деньги скупал почту у ямщиков. А потом выбрасывал, чтобы тебя спасти. А я некоторое, видишь, подобрал. Немало накопилось, а, барин? – Похабин показал несколько пакетов.

    – Дай сюда.

    С отвращением разорвал бумагу. Прочел вслух:

    – «К настоятелю якутскому…»

    Спросил:

    – Это почему ж к настоятелю?

    – Так, видно, батюшка пишет. Ты гостевал как-то у батюшки. Нехорошо у него вышло, колом.

    – Как это?

    – А ты сам прочти. И мне интересно. Дай бог, никто не услышит. Вместе и подумаем. А коль сочтем нужным, сами передадим по адресу.

    – Я те передам! – простонал Иван и монотонно, как дьячок над «Минеями», завел вслух: – «Сего тысяча семьсот двадцать второго года ноября первого дня находился в доме моем в гостях у меня посыланный в Сибирь по казенным делам господин секретный дьяк Иван Иванов Крестинин с протчими находившимися при нем людьми. А была у меня кумпания, которая все наше благородное опчество отразила… Но тот господин секретный дьяк, сильно от напитков разгорячась, между протчими разговорами вступил в нескромный разговор с женской персоной здешнего секретаря Аггея Кравина с законною женою его Стефанидой Петровной и стал говорить ей всякие неподобные речи, и стал ту святую женщину бесчестить всякою великою непотребной бранью, равно называть дикующей, и требовать от нее сладких услуг…»

    Похабин, слушая, довольно перекрестился:

    – Ты, барин, так и сказал. Ты, барин, смело сказал. Все, что думал, то и сказал, – наверное, ничего не скрыл. А потом стал девок лапать, спрашивал зачем-то, нет ли среди них дикующих. Прямо страсть!

    – Да что ты? – удивился Иван.

    – И не посмели к тебе подступать люди, барин, – рыжий Похабин в восторге закатил хитрые прищуренные глаза. – Ты прямо ироем был. Ты на иконе поклялся, что с самим государем водку кушамши, а потом хозяина недоверчивого священника-батюшку за бороду взял, хотел убить за недостаток доверия, но Стефанида Петровна вас отговорили. Так вы и страдали: то священника возьмете за бороду, то Стефаниду Петровну за грудь. А потом перекинулись на местного купца Хренова.

    – Чего ж ты не остановил? – простонал Иван.

    – Как это не остановил? Я всяко останавливал. Я всех останавливал. Особо тех, которые самовольно хотели выйти из избы. Вы сами поставили меня в дверях с двумя пистолетами.

    – А господин Чепесюк? – простонал Иван.

    – А чего господин Чепесюк? Господин Чепесюк человек казенный, неразговорчивый. Когда гренадер Маслов прибежал и сказал господину Чепесюку, что тебя, барин, наверное, сейчас убьют, господин Чепесюк только и сказали: «Не думаю», и никаких больше распоряжений не последовало.

    – Совсем никаких? – несколько приободрился Иван.

    – Совсем никаких.

    – А батюшка да тот купец? – с надеждой спросил Иван. – Они, наверное, всё врут?..

    – А ты почитай, – мирно предложил Похабин. – Ты почитай, почитай. Мы правду-то вычислим.

    – «…И тот господин секретный дьяк Иван Иванов Крестинин выхватил сабельку и такое бешенство учинил в доме моем, меня за хозяина уже не считая, что только не приказал в окно из пушек стрелять, сказал, что такое будет пожже, когда подойдет главный обоз с пушками да с пороховым припасом. И уговаривал я всячески гостя, говорил, что прислушаться надо к совести, а он не прислушивался и с азартом подступал к Стефаниде Петровне, нескромно ее хватая, а дерзкий волонтер Похабин с пистолетами в руках стоял в дверях на охране, рожа зверская. И я сбежал в страхе и заперся на дворишке в простых хоромах, а тот господин секретный дьяк и пакостный его волонтер Похабин военными сабельками страшно бряцали за окном и песни богомерзкие громко пели, обещая с рассветом полное пушками и пищалями разбитие крыши над моей головой произвести…»

    – Все правда, барин, – подумав, подтвердил Похабин.

    – «…А тот волонтер, рожа мерзкая, прозвищем Похабин, в ту ночь дерзко, не соблюдая никакого законного порядку, влез в один дом, где ночевала одинокая молодая девка Ефросиния, да много шуму там понаделал. И прознали мы, что тот волонтер Похабин только называется так, а на деле он беглый дворовый человек, которого давно ищут по Сибири. А чего его искать, если его запросто взять можно? Он в обозе того господина секретного дьяка идет. А я побои терпел, да имею на лице боевые знаки?..»

    – А тут врет поп, – рассердился Похабин. – Этот местный батюшка, барин, совсем дурак. Так скажу, что сильно отстал он в мыслительной силе от своей супруги.

    – «…А потому нижайше прошу за выше прописанные резоны от такого господина секретного дьяка Ивана Иванова Крестинина и от его зловредных горячих чувств меня тихого человека защитить по причине отдаленности здешнего места».

    – И это все? – удивился Похабин.

    – Нет. Тут еще другой рукой что-то нацарапано.

    – Ну вот, я же чувствую. Не мог не дописать двух слов купец Хренов.

    Иван прочел:

    – «…И порвал на мне кафтан камчатой луданой малиновый, подкладка крашенинная, красная, а стеган на бумаге, подпушка у полкафтана желтая, по подолу опушено песошным, кругом того кафтана снурок золотой с серебром, а у ворота пуговка маленькая серебряная».

    – Какой подробный купец, – одобрительно удивился Иван, заметно приободрившись. – И письмо грамотное. Настоятель, сию жалобу получив, ужаснется. Волосы у него встанут дыбом.

    – А для того и писалось.

    – А рожа у тебя, Похабин, точно разбойничья. Как тебе господин Чепесюк верит? Ты, небось, людей убивал?

    – А кто не убивал людей? – удивился Похабин. – Но я, считай, с тринадцатого года не убивал.

    – Почему с тринадцатого?

    – А на то воля Божья.

    – А до тринадцатого?

    – Так то когда было! – недовольно протянул Похабин. – Да и по обязанности убивал. Не я, так меня бы убили. Чего хорошего?

    – Ладно, Похабин, – с тоской сказал Иван, рассматривая свои растасканные уже сапоги. – Живи. Бог все видит. А батюшку того давай, наверное, простим. Выбросим его глупое письмо, чтобы не расстраивать настоятеля.

    Иван провел пальцем по сапогу:

    – Совсем растоптал… Скоро лопнут…

    – Не беда, – бодро сказал Похабин. – Под Якуцком много людей. Кого первого встретим, с того и снимем.

    И выругался весело:

    – Пагаяро!

    2До Ивана не сразу дошло.

    Какое-то время он смотрел в веселые варначьи глаза Похабина, потом медленно, со значением приказал:

    – А ну, повтори… – С него даже похмелье слетело.

    Похабин удивился:

    – Чего повторить?

    – Слово повтори.

    – Какое?

    – Какое произнес только что.

    – А какое слово?

    – А какое сказал! – в бешенстве крикнул Иван и рванул Похабина за кафтан. – Повтори, говорю!

    – Пагаяро, что ль?

    – Вот-вот! Пагаяро! От кого такое слышал?

    – Так от прикащика Атласова. Очень жадный был. Давно, еще на Камчатке. Там на реке Жупановой под Шипунским носом бусу выкинуло апонскую, даже апонец остался жив. Остальных иноземцев местные камчадалы по себе разобрали в работники, а этот спрятался. Свели его к прикащику, апонец сильно ругался, это словечко не сходило с апонских уст. Вот и мы научились.

    – Когда служил у Атласова?

    – Может, с седьмого года. Тогда Атласов пришел на Камчатку во второй раз. Он Исака Таратина послал на Бобровое море, а я служил у Таратина. Было нас семьдесят человек да при каждом по камчадалу. До самой Авачинской губы никого людей не видели, никого не встречали. Как оказалось, не зря – камчадалы, прослышав про отряд, скопились в губе. Такое множество батов да байдар было, как мураши шевелились на воде. Так много дикующих оказалось, барин, что, мнением о себе вознесясь, по бесчисленности своей даже убивать нас не захотели. Так много их было, что решили они нас, казаков, людей казенных государевых, взять живыми, развесть по разным своим острожкам и там держать в холопах. Для такого нехорошего дела каждый камчадал, сильно вознесясь, имел при себе, кроме оружия, один длинный ремень, чтобы нас, казаков, вязать. Мы потом долго пользовались этими ремнями.

    – Ты же говоришь, вас было мало.

    Похабин махнул рукой:

    – Эх, барин! На Камчатке по-иному и быть не может. Мы десятками туда шли, а дикующие нас встречали тысячами. Мы в тот раз специально вперед выслали ертаульщиков, чтобы шли с шумом, с боем, чтоб издали казалось – вот идет весь отряд. Ну, дикующие так и решили, кинулись ремнями вязать людей. А мы что? У нас пищали. Пищалей дикующие боятся до смерти. По дикующим разок шаркнешь из пищали, все как один валятся на землю. Думают, что гром. Думают, что это им их дурной бог Кутха изменил, перешел на сторону русских. А нам что? Мы просто шли и лежачих кололи сабельками. Как моржей. Так много оказалось лежащих, что мы сильно устали. А ведь дела этого, барин, никак не оставишь – надо колоть. Совсем устал, а все равно коли. Отпустить живыми страшно: дикующие придут в себя – сами всех перережут. Ведь столько людишек сразу не возьмешь в полон! Они не пойдут. Вот и кололи. Шепелявый сильно старался… Что ты вздрагиваешь, барин?.. Правду говорю, был у нас такой. Он всегда наперед смотрел, имел характер особенный. То снимет с себя последнюю рубашку, то у тебя отберет последнюю. Иногда смиренно пел псалмы, а в другой раз впадал в буйство. Такой человек. Дружил с Исаком Таратиным. Вечером устроятся у костра и шипят как змеи между собой, потому как оба были из ляхов. Длинные, ловкие, шипят, шипят, и все про прикащика Атласова. Не любили казачьего голову, тянулся меж ними старинный спор. Пагаяро!.. А с похода вернулись, к нам присоединился Данила Анцыферов. Этот тоже как огонь. Договорились они втроем и сбросили Атласова с прикащиков. А чтобы бывший прикащик не шумел, заперли его в казенке. Казаки, они же как дети. – Похабин засмеялся и широко развел руки. – У них глаза горят, так они радуются воле. Сбросив прикащика, стали много пить, жевать мухомор. Ну, бывший прикащик, воспользовавшись всем этим, сбежал. Может, думаю, кто-то выпустил его, по пьяной русской жалости. Добежал он до Нижнекамчатска, только там его власть признать не захотели. Жить живи, сказали, а прикащик у нас свой.

    – Не послушали Атласова?

    – Ну, конечно, не послушали. Оно ведь как? – рассудительно пояснил Похабин. – С одной стороны, ничего не скажешь, Атласов известный был казак. До него на Камчатку ходил только один Лука Морозко. Но Лука ведь простой человек, он прошел по тем краям, как в потемках, даже рассказать по-настоящему ничего не мог, а прикащик все запоминал по порядку. Если пришел на какое место, сразу рубил острог. Из неструганых бревен, каждое бревно стоймя и впритык. От случайностей военной жизни берегся. Умел хорошо говорить с аманатами. Был удачлив. Вот только характер… – Похабин сердито сплюнул. – Ведь вот что надо русскому человеку? Харч есть, крыша над головой есть, пришли в новые земли, живи и радуйся. Но русский человек так устроен, что ему непременно надо повластвовать. Пусть над дикующими, но лучше над своими. Отсюда и темные дела. Не любили на Камчатке Атласова. Только сын Ванька жалел отца. Я потом с Ванькой служил в Оглукоминском селении. Ванька мне уши насквозь прошептал: вот каким-де хорошим был отец. Вот если бы не шепелявый, все шептал, может, не зарезали бы отца… В том, думаю, ошибался… Зарезали бы… Такое время вышло для Атласова… А Ванька клялся разыскать шепелявого. Говорил, что хоть двадцать лет будет искать, а найдет шепелявого и тоже зарежет. Я из осторожности не признал, что знал такого, – даже, наоборот, сказал Ваньке, что я, мол, тоже зарежу шепелявого, если встречу. А Ванька рассердился: не смей, не трожь! Этот шепелявый, дескать, он для его ножа. А я в этом сомневаюсь, барин. Ванька, конечно, крепок, весь вышел в отца, да ведь и шепелявый не курица. Высок, руки сильные. Хорошо стрелял, от души махался сабелькой. А на сабельке, помню, было выбито слово. Как сейчас вижу – кураж.

    Крестинин перекрестился. Тесен мир.

    Сперва он, секретный дьяк, пересекся в пространстве с неведомым шепелявым. Потом Матвеев сказал: «Он мне Волотьку должен». А теперь Похабин говорит о каком-то долге. Похоже, шепелявый сильно задолжал людям.

    Спросил:

    – Как выглядел шепелявый?

    Похабин приосанился:

    – А вот подкормить тебя, барин, ты очень даже похож.

    Сердце толкнулось.

    Ведь и несчастливый казачий десятник в санкт-петербухском кабаке (потом замученный на дыбе) так говорил. И все несчастья Ивана начались с того десятника. Спросил осторожно:

    – А не тот это шепелявый, который ходил с ворами на острова?

    Похабин неохотно ответил:

    – Ну, всякое говорят…

    Но Иван при слове «острова», как в тумане, как всегда, увидел приглубый берег, а вокруг много воды. От края до края. Вдали вода серая, у ног зеленая, и нигде больше не видать земли, только вода, только птицы, да еще что-то в волнах. Может, буса апонская, веселая, как лаковая посуда. Никак не мог по-настоящему представить сразу все море. Спросил негромко:

    – Похабин… А об убивстве? Что знаешь об убивстве прикащика?

    – Какого? – ушел от прямого ответа Похабин.

    – Прикащика Атласова, дурак.

    – Так то давно было. Случалось, он и меня доставал плетью.

    – А ты?

    – А я что? Другие терпят, и я терпел. Вокруг одни дикующие да чужой край. Кому пожалуешься? Повздоришь с прикащиком, он убьет тебя. А в лес убежишь – убьют дикующие.

    – Значит, характерный был человек?

    – А как иначе? – прямо ответил Похабин. – Сам жил с бабой-ясыркой, а другим намертво запрещал. Давежное вино гнал, другим ни капли. Только ведь казака так просто не ущемишь. Чуть прикащик задумался, в ясашных избах уже кипит кипрейное пиво, мухомор жуют, ставят в зернь или в кости меха и ясырей, пленников, добытых в походах. У молодой бабы-ясырки за один вечер случалось по пять, а то по восемь хозяев. Игра, понятно, втихую от прикащика. Атласова и не тронули бы, не зверствуй он так да не впадай в жадность. А он не понял. Мог отобрать у простого казака последнюю лисицу. Объяснял разбой просто. Государь, мол, требует с Сибири да с Камчатки мяхкой рухляди на восемьсот тысяч рублей, чтобы шведа воевать, а вы, дескать, сволота, прячете рухлядь!.. Под это и отбирал… А сам, пия вино, упустил в тот год рыбную пору, остались казаки без рыбы. Потом пьяный на глазах у казаков зверски зарубил палашом Данилу Беляева… Казаки жили в полуземлянках, а для себя Атласов поставил избу. Горница, как у посадского в Якутске, шкура медведя на полу, в углу иконы в золотых ризах. Ездовых собак кормил только галками, у собак от такой пищи нюх тоньше. Держал лучшую упряжку на Камчатке. Не дай бог, узнавал, что если у кого собаки лучше, незамедлительно отбирал. Мяхкой рухляди для себя накопил многие мешки, а у казаков отбирал даже Божьи меха, посвященные какому храму. Записывал на себя те меха. Один шепелявый не боялся Атласова. Ну, еще, может, Данила Анцыферов. Потому прикащик и мучил обоих, особенно шепелявого. Случалось, не выпускал его неделями из смыков. Прикует к стене под окном, а сам пьет вино. Иногда плюнет в окно. Твой дед, скажет шепелявому, полонен нами в польскую войну, взят как враг под Смоленском. И ты у меня на Камчатке попал в полон. И снова в окошко плюнет.

    Похабин даже засопел, вспомнив нехорошее.

    3По словам Похабина получалось так.

    Вернувшись в острог с Бобрового моря, где он усмирял дикующих, Исак Таратин изгнал Волотьку Атласова из прикащиков. Поставил в укор, что сердцем ожесточился, совсем перестал думать о казаках. А надо начинать большой поход на дальние реки, собирать новый ясак, вязать шертью дальних дикующих. А еще важнее, спуститься бы до Лопатки, там построить байдары или бусу какую да сплавиться на острова, про которые слышали от дикующих. Похабин, например, сам видел с Лопатки – далеко, в синеве океанской, в голубизне безмерной чернеет что-то неопределенное – может, земля. А о той морской земле у каждого ходят свои рассказы. И что много там золота и что живут там люди-куши мохнатые, иногда торгуют с камчадалами. И что оттуда иногда приносит штормами, прибивает к берегам деревянные апонские бусы. Может, там, за островами, еще лежит какая страна. Отследить бы к ней путь. Вот, сместив Атласова, казаки и поставили временным прикащиком Семена Ломаева, человека грубого, но понятливого и гораздого до походов. А Волотьку за все его непотребства заперли в пустой казенке.

    Только Атласов – он и есть Атласов.

    Как уже говорилось, сбежал.

    Добравшись до Нижнего Камчатского острожка, сказал с укором: вот вы тут жируете, а в Верхнем казаки бунтуют, совсем заворовали. Федор Ярыгин, закащик Нижнекамчатского, покивал Атласову, но людей не дал, разрешил только отправить в Якуцк челобитную. Это по той челобитной, объяснил Ивану Похабин, и послали из Якуцка на Камчатку нового царского прикащика сына боярского Петра Чирикова с целью строгое следствие учинить. Ну, Чириков пришел, осмотрелся, но со следствием из осторожности решил повременить. Повел для начала казаков под Конаповской дикий острожек. Отняли его у камчадалов, многих дикующих перекололи, других привели к шерти – ясак платить. У меня после похода, ухмыльнулся Похабин, десять ясырей образовалось, среди них три бабы. Я двух пропил, остальных, каюсь, проиграл в карты.

    Как-то весело зажили. Не как при Атласове.

    Чириков тоже был жадный, зато на проказы смотрел сквозь пальцы и водил казаков до самой Островной реки. С той реки однажды отправил Ивана Харитонова в сорока человеках для взятия другой – Большой реки. Я, сказал Похабин, тоже был в том отряде, только там мы не кололи дикующих. Пару раз шаркнули из пищали, вот камчадалы и растворили ворота. Заходи, дружески сказали Харитонову, у нас вино травное давежное, вызывает много фантазий.

    Дружили.

    А снизу наезжали тойоны из всяких мест, тоже выпивали с Харитоновым и подсказывали: сшел бы ты с острожка, русский тойон, да встал на низу, туда всем удобно ездить с ясаком. И как бы уговорили Харитонова: тот для виду с тойонами согласился, но втихомолку все шептался с казаками и наконец разрешил дикующим везти себя вниз батами.

    Изменные дикующие, которые правили лодками, завезли казаков в глухую протоку, очень быструю и тесную и, вдруг выскочив на берег из батов, стали побивать служивых копьями. А на берегах скопились другие дикующие. Те палили из луков, убили сразу двенадцать человек. Этим только и испортили замысел Харитонова. Он, значит, сам хотел побить расшалившихся камчадалов и окончательно привести к шерти, а теперь пришлось бежать, потому что многих казаков переранили, в том числе и шепелявого, и Похабина. Ночным временем побежали к Верхнему острожку, по дороге от истощения потеряли еще троих. Он, Похабин, хорошо запомнил, как кого-то тащил, а тот на нем умер.

    А между тем в сентябре семьсот десятого года из Якуцка приехал на смену Чирикову пятидесятник Осип Миронов, тяжелый человек с тяжелым казенным взглядом. Первым в Верхний острожек после несчастья на Большой реке вернулся шепелявый. Сразу бросился искать помощи, а вместо помощи тот казенный человек Осип Миронов запер его в казенке. А других вернувшихся казаков для науки ободрал плетью. Зачем, дескать, ходите без приказа? Зачем поднимали руку на законного государева прикащика Атласова?

    Разобравшись, как он думал, с местными ворами, Осип Миронов так сказал.

    Схожу сейчас в Нижний острожек, сказал, там с остальными бунтовщиками, покусившимися на казенного прикащика, разберусь детально. А потом, вернувшись, от всего сердца передеру плетью всех, а самых дерзких, может, повешу, чтоб не теряли уважения к старшим. Новые русские земли всегда стояли и будут стоять на строгой дисциплине! Сегодня вы незаконно сместили государева человека, а завтра незаконно соберете на себя государев ясак!

    Зря пригрозил. Лучше было бы не дразнить казаков.

    Сразу по отбытии прикащика человек двадцать, среди них Данило Анцыферов, Харитон Березин, с ними Иван, который шепелявый, да еще Григорий Шибанко, да Алексей Посников и другие сошлись в тайный круг и на том тайном казачьем кругу твердо порешили. Камчатка – край далекий, туманный, они сами его открыли. Прикащиков сюда не очень допосылаешься, но коль уж прислали, то все равно нельзя достойным людям терпеть такие унижения. Это как же так, сказали казаки, мы, открыватели Камчатки, столько скорбевшие от разных бед, начнем подставлять спины каким-то Чириковым да Мироновым! Да что они видели, эти прикащики? Таких прикащиков полезнее сразу убить.

    В январе одиннадцатого года (несчастливый выдался год), когда Осип Миронов возвращался из Нижнекамчатска, его, не подпустив на полверсты до острога, Харитон Березин зарезал вострым ножом. А Петра Чирикова, который в это время находился в Верхнем, тоже вывели убивать. Но жалостно пал Чириков на колени и, зная многих казаков, душевно стал просить, чтобы дали ему некоторое время, чтобы достойно приготовиться к смерти. Казаки позволили. Дескать, Бог с тобой, молись, все же христианская кровь. Оставили кающегося Чирикова под присмотром братьев Лазаря и Кирила Бекеревых, а сами пошли в Нижний острожек, чтобы в свете таких светлых произошедших событий прямо посмотреть в наглые глаза главного своего обидчика – бывшего прикащика Атласова. Некоторые даже знали, что ему скажут, когда увидят. Очень уж много обид накопилось у них на бывшего прикащика. А особенно обидело письмо, перехваченное у тайного посыльного.

    «Вор Анцыферов да вор Козыревский, – писал в том письме Атласов, – забыв страх Божий, преступив крестное целование, государевых прикащиков Осипа Липкина и Петра Чирикова жестоко побили до смерти и пожитки их по себе разделили. А нас, рабов твоих, было в то время в Верхнем Камчатском остроге совсем малое число, из того числа половина не моглых, а иные служилые и промышленные люди находились в посылках для ясачного сбора и того ради малолюдства убойцев смирить не смогли. Государь милостивый вели всех воров и бунтовщиков, пущих к злому умыслу заводчиков и смертных убойцев, сыскать и расспросить, и казнить, чтобы впредь в такой дальней стране, как Камчатка, иные так воровать не помышляли, и к такому злу не приставали, и приказчиков до смерти не дерзали».

    Ох, дальний край.

    Придя под Нижний острог, бунтовщики тайно встали за протокой реки Камчатки и там составили ложную грамотку к бывшему прикащику, чтобы послать с тремя служилыми – с Григорием Шибанкою, да с Алексеем Посниковым, да с еще одним казаком.

    – Имя его? – спросил Иван.

    – Не знаю, – уклонился Похабин. – Я там не был.

    – Неужто даже не слышал прозвища?

    – Прозвище слышал.

    – Как?

    – Пыха.

    – Просто Пыха?

    – Ну да. Так втроем и пришли к Атласову. Говорят, Григорий зарезал прикащика. Ножом в бок.

    – Какой Григорий?

    – Шибанко.

    – А остальные?

    – Наверное, резали и остальные.

    – А ты не знаешь?

    – Я не знаю.

    А потом, сказал Похабин, пришли казаки в Нижний, и выбрали себе лучшие квартиры, и разделили между собой богатые пожитки Атласова – примерно сто сум с мехами. Обид местным жителям старались не делать. Если что надо было купить – покупали дорогой ценой, не гнушались. За добрых собак давали по двадцать лисиц. Чего ж, грех жаловаться на такую цену. И может, жили бы хорошо, да вдруг шепелявый, выбранный на кругу есаулом, потребовал вместе с Данилой Анцыферовым снова пойти в Верхнекамчатск. Там, смеясь сказал шепелявый, прикащик Чириков уже, наверное, приготовился к смерти. И, придя в Верхний острожек, бросили скованного прикащика в Камчатку-реку. Шепелявый так и крикнул Чирикову: «Выплывешь – жить будешь». А прикащик, хоть и в цепях, хоть задыхаясь, но добился к берегу. Шепелявый почему-то осердился на это и приказал утопить прикащика. Его и утопили… Длинным шестом… А чего ж, если казаки гуляют…

    – Сильно гуляли?

    – Говорят, сильно, – пожал плечами Похабин. – Меня там не было. К тому времени сшел с Камчатки.

    – Говоришь, ножом в бок прикащика Атласова ударил Шибанко?

    – Так слышал.

    – Где сейчас тот Шибанко?

    – В сентябре двенадцатого новый камчатский прикащик Василий Колесов отрубил ему голову.

    – А Харитон Березин?

    – Говорят, Колесов и Харитона повесил.

    – А этот… Как его? Пыха.

    – И того, может, повесили.

    – А шепелявый?

    – Ну, шепелявый! Откуда знать? Шепелявый всегда был хитр! – Похабин странно глянул на Ивана. – Говорят, ушел в монастырь. Постригся, клобук получил, рясу… – Задумчиво почесал рыжую голову. – Через того шепелявого тебе неприятно будет на Камчатке, барин. Там еще живут старые люди, они его помнят…

    – А я при чем?

    – Похож сильно. Я раньше не говорил, но, увидев тебя, сразу подумал – ну вылитый шепелявый!

    – Разве я шепелявлю?

    – Да нет. Я про образ. Шипеть ты не шипишь, а вот глаза светлые. Опять же, особенная дерзость. Кто, кроме шепелявого, мог броситься на хороших мужиков, когда они идут скопом? И грамотен…

    – Было у него имя?

    – А как же? Крещен.

    – Как звали?

    – Иван.

    – Козырь? – негромко спросил Иван, наклонясь к Похабину.

    – Ну, не совсем так… Но похоже…

    – Ну!

    – Козыревский…

    Иван даже застонал:

    – Ох, выживем, Похабин, повешу!

    А Похабин развел руками:

    – Уж больно похож.

  

  
    Глава V Якутские сны

    1Под Якуцком, верстах в семи от города, выехал навстречу обозу суровый верховой монах, с сумою на груди и с ружьем за плечами. Из-под долгой рясы, поддернутой к седлу, выглядывала длинная сабелька. Зорко глянул, надвинув низко на глаза куколь:

    – Кто такие?

    Даже господин Чепесюк не смутил монаха. Ну сидит на возке чугунный человек, будто идол. Молчит, лицо в шрамах. Что такого? Наверное, монах многих видел в жизни. Иван сам спросил:

    – В духовном звании, а почему при оружии? Почему на дороге?

    Что-то не понравилось ему в монахе. Встретить такого – плохая примета. И смотрит так, будто впрямь может не пустить в город.

    – Шалят… – уклончиво ответил монах и, увидев, как рука Похабина легла на пищаль, успокоил: – Ты не бойся, человек божий, я плохого никому не делаю.

    Иван усмехнулся:

    – На что ружье монаху?

    – У нас не смирно, – ответил монах так же уклончиво, переводя взгляд с господина Чепесюка на Ивана, а с Ивана на Похабина, а потом на гренадеров, идущих за повозками. Что-то прикинул про себя. – Бывает, что плохие люди нападают на проезжающих.

    – А вот застрелишь кого, тебя расстригут.

    – Это правда, – ответил монах. – Но лучше кого-нибудь застрелить, чем самому быть застреленным.

    И, гикнув, лихо полетел на лошади в сторону виднеющихся вдали домиков.

    Крестинин оглянулся на Похабина.

    – Ишь, разросся Якуцк… – покачал головой Похабин. – Вон там ярманка. Так и называют – старое место… А там слобода торговых людей… А там, – указал он, – посад иноземного списка. Видишь, на стене стоит солдат с алебардой, и пушечка у его ног раскорячилась, как лягушка. Все как у людей. Немирные иноземцы на такой город не нападут, заробеют.

    Крестинин прислушивался, как в полусне.

    Не верил никак: да неужто добрался до Якуцка?

    Ведь и городом не считал Якуцк, считал – это не город, а так себе, точка на маппе. А тут стена, срубленная забором в лапу, и проезжая башня, над воротами которой чернеют старые образа. Совсем жилой, совсем большой город!.. А я не умер, стучало в мозгу. А я не умер, не потерялся, не пропал, не убит зверем или человеком, не заблудился в Сибири…

    А ведь как шли!

    Было, возчики убегали, не выдержав трудов.

    Было, проваливались зимой под лед, зимовали на заброшенных станках, питались замороженными в круги кислыми щами, тонули всем обозом на неизвестных бродах. Так далеко зашли, что вернуться обратно в Россию, о таком и подумать страшно. Теперь уже и Санкт-Петербурх, и Москва казались издали не городами с живыми людьми, а так, точками на маппе, а Якуцк, наоборот, приблизился, несет от него дымом, навозом.

    И река. Большая, как море. Приснится такая, не поверишь.

    А еще гнус. Вьется с жадностью. У лошадей, отмахиваясь, скоро совсем хвосты отвинтятся. Не веря, спросил:

    – Есть ли кабак в Якуцке?

    – Будет тебе кабак, барин, – весело ответил Похабин. – Все будет. Раз дошел до Якуцка, теперь, наверное, голову теперь не пропьешь. Завтра пойдем в кабак.

    – Зачем завтра? – потребовал Иван. – Прямо сейчас.

    – А обоз? А квартиры?

    – Паламошный займется.

    Похабин, подумав, кивнул:

    – Ладно. Идем. Только помни, как говорили в дороге.

    – Это о чем?

    – Да о шепелявом.

    2С того и началось.

    Город оказался не на самой реке, а примерно в версте, наверное, боялись разливов. Узкая улица тянулась, выставляя напоказ глухие заборы из тяжелых лиственничных бревен, за которыми, как в отдельных острожках, прятались в деревянных домах живые люди. На воротах крепкие запоры. Похабин обьяснил: а как не запираться? Бывает, что голытьба гуляет. В Якуцк ведь всякий бежит – кто от плети боярской, кто от каторжного клейма, кто от насильственного царского брадобрития. Указ ведь каков? Бородачам, сидящим под караулом, за неимением, чем заплатить пошлину, выбрить бороду – и отпустить. А всех ведь не перебреешь. Отсюда и осторожность.

    Долго шли вдоль заборов.

    Дома выходили на улицу в основном торцами, отсвечивали в мелких окошечках слюдяные пластины, некоторые окошечки вообще были закрыты ставнями. Похабин всех знал. Смело указывал, где кто живет.

    – Вон там, – указывал, – живет стрелец Долгий, зовут Сенька. Раньше всегда ходил в оленьем колпаке и в нагольном полушубке. Никогда не снимал с себя тот колпак… А вон там, – смело указывал, – изба сына боярского Курбата Иванова. Он раньше любил носить вязаные шарфы… А вон, – опять указывал, – живет пеший казак Второв, очень пучеглазый. Раньше умел гнать тайком крепкую водку. Так ее в Якуцке и называли – пучеглазовка. Даже, наверное, не надо объяснять почему… А дальше дом крепкого посадского человека Ярыгина. С ним, с Ярыгиным, служил на Камчатке.

    – Ты? – быстро спросил Иван.

    – Я.

    – Покажешь Ярыгина. Поговорю с ним.

    – Он уже стар, барин.

    – С таким особенно надо говорить.

    – А вон там, – никак не мог остановиться Похабин, – изба конного казака Волотьки Челышева. У него один глаз. Другой глаз выстрелили стрелой немирные коряки… А дальше, за Троицкую церкву, проживает, если живой, тюремный сторож Нехорошко… А в соседстве с ним голова якуцких конных казаков. Вот какие разные люди.

    В распашном, потертом, помятом в дороге, но все же приталенном, все еще имеющем вид кафтане, правая пола заходила за левую, а по борту весело блестели посеребренные пуговки, Иван, ведомый Похабиным, поднялся на высокое деревянное крыльцо кабака. Сапоги от грязи пришлось очищать о специальный скребок. Оглядываясь на высокий забор, на котором сушилась сеть, сплетенная из конского волоса, Похабин объяснил:

    – Тут всегда сидел Устинов. Имя забыл. Если не убили по пьяному делу, если сам не спился, значит и сейчас сидит. Курит вино, веселит народ и всякое такое прочее. Правда, жадный. Его, Устинова, трясет от вида копейки. Так всегда и говорил, что, дескать, денежка к денежке набежит – вот тебе и копейка… Нет такого человека в Якуцке, который бы не заглянул в кабак Устинова. Ты, барин, спроси потом Устинова о своем маиоре. Если проходил маиор через Якуцк, обязательно отметился у Устинова.

    – Спрошу, – сказал Иван, распахивая дверь и смутно волнуясь.

    Не верилось, неужто впрямь после долгого перерыва спросит сейчас чашку крепкого? Три месяца не слышал даже запаха, проклятый Похабин завел в такие места, где о ржаном винце и не слышали. Зато вид у Ивана стал другой – сам чувствовал. Руки крепче, ноги не ныли. С ясной головой глядел на дикие степи и горы, тоже дикие, которые к полночи становились все выше и выше. Как ехали через Россию, ничего и не помнил, кроме ужасного похмелья, а здесь, в Сибири, проснешься, голова свежая, все впитывает, а вдали возвышается какая-нибудь величественная гора. Или река течет такой ширины, что и говорить вслух не надо – не поверят. Или звезды светятся над хвойными деревьями, столь яркие, что иголку можно в сене найти.

    А почему все такое отчетливое? А от трезвости.

    И вдруг – кабак. Настоящий.

    Твердо решил: я только попробую. Теперь-то уж знаю, как хорошо бывает, когда голова чистая. Коли уж привык к новой жизни, сумел добраться до далекого Якуцка, нарушать не буду. Теперь, наверное, могу дойти и до края земли. Может, не врал старик-шептун?

    Сплюнув для смелости, толкнул дверь.

    Пахнуло в нос теплыми щами, запахом табака. Мелькнули некие радуги на окошках – пластины слюды веселят глаз. Деревянный стол, деревянные лавки. На столе самовар гудит, а в углу образ тает в тихом сиянии, прикрыт серенькой занавесочкой.

    И – никого.

    Может, время такое? – удивился Иван.

    Может, в Якуцке в кабак сходятся, где под вечер?

    Сидел, правда, немолодой плотный за столом, сложив на столе сильные руки. Услышав скрип открываемой двери, поднял ничем не покрытую голову с остатками седых волос по вискам и остолбенело уставился на вошедших.

    – Здравствуй, божий человек, – ласково произнес Иван.

    И усмехнулся ласково. Вот, дескать, пришли новые люди. Пришли из самой России, радуйся. Сейчас себе возьмем и тебе поставим.

    Но на добрые слова божий человек почему-то ничего не ответил, только тяжело засопел и сжал кулаки. При этом нижняя толстая губа божьего человека обидчиво дрогнула. Он даже отвернул в сторону ничем не покрытую голову, как бы не веря увиденному или вообще не желая видеть такого.

    Иван обидчиво повел плечом:

    – Зачем отворачиваешься от живого человека?

    Казак свирепо оскалился:

    – А ты человек?!

    – А почему ж нет? – еще больше удивился Иван. – Ты человек, и я человек. И вот он человек, – ткнул в Похабина. – Мы все человеки, рабы божьи. А простое внимание человеков друг к другу, оно и благочестию не чуждо и Богу не противно.

    – Молчи! – странным голосом произнес казак.

    Его сжатые тяжелые кулаки лежали на столе.

    Он невидяще и остро смотрел на Ивана.

    – Вот какой! – не стерпел Иван. – Чем я тебе плох показался?

    Не успел закончить, как божий человек казак легко с подъема скользнул правой рукой за голенище сапога. Широкий нож, блеснув, вспыхнул перед Иваном. Охнул, отклонясь, как бы уже чувствуя боль и ужас раны, но ловкий Похабин вмешался. Пустой чугунок сам лег ему в руку, этим чугунком Похабин ударил сверху божьего человека. Осколки весело брызнули, а казак сомлел, закосил сразу подурневшим глазом и лег грудью на стол.

    Вынув из руки казака нож, Похабин кинул его на стойку, из-за которой вдруг бесшумно, но без испуга приподнялся пожилой человек якутского вида, явно не русский. Жиденькая светлая борода, такие же жиденькие светлые волосы, повисшие из-под повязанной на голове косынки. Рубашка в белый горошек, заношенная до серости, и такой же серый меховой жилет. Но главное, у светловолосого кабатчика были такие длинные руки, что он запросто брал посуду с края стола, даже не выходя для этого из-за стойки.

    – Чего это он? – запоздало расстроился Иван, глядя на сомлевшего казака.

    – А то я не говорил? – сплюнул Похабин.

    И уверенно крикнул кабатчику:

    – Слышь, Устинов! Ты жив? Ну и слава богу. Это я – Похабин. Вернулся.

    Кабатчик неопределенно перекрестился, мигнул узкими глазами:

    – А и то…

    – Да чего это он? – непонимающе повторил Иван, все еще рассматривая сомлевшего, лежащего лицом в стол казака, но обращаясь к кабатчику, а не к Похабину.

    Кабатчик нехорошо засопел.

    – Я же к нему ласково, – непонимающе повторил Иван, – а он сразу за нож.

    – А как жил, так тебя и встречают, – непонятно, но нехорошо ответил кабатчик. Каждое слово он произносил явственно, но некоторые звуки пропускал. Может, недоставало зубов.

    – Вы дверь прикройте, – крикнул он. – Зачем теперь стоять на пороге?

    – Дурак! – рассердился Иван. – Не говори грубо. Не варнаки явились. Я человек казенный, при деле. Больше не сметь бросаться на меня с ножом.

    И спросил, оглядываясь на сомлевшего казака:

    – Кто таков?

    – А то не знаешь? – неохотно ответил кабатчик.

    – Откуда мне знать?

    Кабатчик неопределенно пожал плечами.

    – Звать как? – спросил Иван уже казака, со стоном наконец приоткрывшего один глаз.

    – А то забыл?.. – казак, кряхтя, держась руками за голову, умащивался на лавке.

    – Да откуда мне помнить? – совсем рассердился Иван. – Я из России пришел, тебя вижу впервые.

    Теперь и раненый казак, и кабатчик Устинов в четыре глаза уставились на Ивана.

    – Выходит, что не он… – выговорил Устинов.

    И поклонился, не выходя из-за стойки:

    – Прости, божий человек. Выходит, что обознались.

    И крикнул удивленно:

    – Похабин! Кого привез?

    – Казенных людей с государевым делом.

    – Чего ж не проходите? – всплеснул руками кабатчик. Лицо его оживилось, светлые морщинки весело запрыгали по бледному лбу. – Да проходите. Садитесь за стол.

    – Мы сядем, а вы опять за ножи?

    – Да зачем? Теперь никаких ножей! Правду говорю, обознались. Садись, барин, садись, угощу, чего душа хочет. Вот слышу, Похабин зовет тебя барином, и я буду так звать. Не обидишься? Ко мне все ходят. Ты у меня всех увидишь. Сейчас, правда, пусто, так это потому, что многие служилые ушли в поход на отколовшихся одулов. Если теперь срочно понадобятся лошади, вам придется людей посылать по самым отдаленным юртам.

    И добавил, засмеявшись, поглядывая то на Ивана, то на покряхтывающего, все еще держащегося за голову казака:

    – Выходит, что обознались… А рост один, и голос. И личиком вышел. Аж сердце заходится, брата родней.

    Закончил уверенно, кивнув казаку:

    – Не он это. Зря за нож хватался, Стефаний.

    – А то! – сказал казак. – Теперь сам вижу.

    – Ладно, – сел наконец Иван. – Подать всем винца. И поесть тоже.

    И быстро спросил:

    – Почему обознались?

    – Больно похож ты на одного человека… – покачал головой кабатчик. – Мы совсем собрались повесить его, да он скрылся. Такой человек, что, как змея, укусит и сразу удачно скроется. Его половина Якуцка ищет. Пять раз кричали на него слово и дело государево, а он пять раз вывертывался, как змея. – Кабатчик огорченно развел руками: – А ты похож на него. Ну, сильно похож! Как две полукопейки.

    – Эй! – грозно напомнил Иван.

    – Да к слову я, к слову, – замахал руками кабатчик. – Уж больно похож.

    И обнадежил:

    – Это ничего, что Стефаний схватился за нож. Вот кто другой, так за пищаль схватится.

    – Что, правда так похож?

    – Вылитый.

    – На кого же? Кто он?

    – Совсем плохой человек.

    – Я чувствую. Но имя-то есть у него?

    – Есть. Почему не быть? Все-таки мать рожала. Зато отец был чистый убивец, убил собственную жену. И дед у него был убивцем, и сам он убивец. Лучше б такому человеку не рождаться на свет, все равно кончит плохо. Может, в петле, может, на дыбе. Не знаю. Но не жилец он, так скажу.

    – Многие уже так говорили, а он многих пережил, – хрипло возразил казак за столом, все еще потирая руками разбитую голову.

    – Имя забыл сказать.

    – Иван.

    – А по отцу?

    – Да всем известно, из Козыревских.

    – Из Козыревских? – Крестинин быстро переглянулся с Похабиным, покачал головой и кивнул обиженному казаку: – Ты, божий человек, зря на меня кидался, впредь поумерь прыть. Сразу скажу, что, может, уже нет в живых того Козыревского, что когда-то был есаулом у воров, бунтовавших на Камчатке. Может, это его некоторое время назад по суду замучили в Санкт-Петербурхе. Точно не могу сказать, но думаю, что, может, его.

    Казак недоверчиво поджал губы:

    – Сколько раз уже говорили такое, а Козырь жив. То говорят, утонул в море за перелевами, то застрелен на юге Камчатки, а то, как Данило Анцыферов, сожжен в балагане собственными людьми. А он возьмет да объявится.

    Казак поднял глаза на Ивана:

    – Но вообще-то, про Санкт-Петербурх ты прав. Говорили, что собирался Козырь в Россию. Говорили, что грозился донести челобитную до Сената. У него один прикащик, по имени Петриловский, племяш Ярофейки Хабарова, вымучил богатые пожитки, жалко, что не повесил. Козырь от того сердит, как волк. Но чтоб до смерти его замучили…

    Казак недоверчиво покачал разбитой головой:

    – Пока сам не увижу на колу голову Козыря, никому не поверю.

    – Чего ж это он? Неужто только ради пожитков рвался в Санкт-Петербурх? – Иван с нетерпением оглядел выставленную на стол посуду.

    Пустобородый кабатчик засмеялся:

    – Почему ж только ради? Хотел всем доказать, что далеко ходил, что был якобы за проливами.

    – А что, не ходил?

    – Ну, говорят, ходил, – неохотно признал кабатчик. – А другие оспаривают. А он сам уши всем прозвенел, как гнус, знает будто наикратчайший путь в Апонию. А я так думаю, что он врет. Вообще, Козырь к вранью сильно способен. Это и Гришка подтвердит. Он один раз уже подтвердил – на пытке.

    – Какой Гришка?

    – Да Переломов! Из старых бунтовщиков. Из тех, что в одиннадцатом году зарезали камчатских прикащиков, а потом бегали на острова с Козырем да Анцыферовым. Хотели, значит, замолить вину. Писали в челобитной, что прошли сразу на многие новые острова, а Гришка Переломов признался на пытке, что высаживались воры только на ближний остров, который лежит сразу за Лопаткой. А чтобы многие острова… Или чтобы до Апонии… Врет Козырь!

    – Ну?

    Душа Крестинина ликовала.

    Во-первых, горло наконец горячо обожгло крепким винцом. С отвычки пошла по всему телу волна дивного жара. Во-вторых, как и думал втайне, получалось, что не ходил тот проклятый Козырь в Апонию! Туда, в Апонию, первым теперь явится он, Крестинин! Раз дошел до Якуцка, значит и до Камчатки дойду. А там и до Апонии!

    – Как? – спросил вслух с нарочитой обидой. – Неужто ходил Козырь только на один остров? У Козыря, я слышал, были разные умственные чертежики. Он мог далеко уйти.

    – Нет, Гришка честно признал на пытке, что ходили воры только на первый остров, – возразил кабатчик, все еще с удивлением разглядывая Ивана. – А Гришке спину жгли паленым веничком, врать под веничком трудно. А он, Гришка, твердо стоял на своем. Вот-де ходили они, воры, но только на первый остров, а про другие острова Козырь врал в челобитной. Хотел, дескать, выслужиться за убийство прикащиков.

    Казак за столом вдруг сощурился подозрительно:

    – Да как это вдруг замучили Козыря в Санкт-Петербурхе? Неужто добрался до царского города? Я слышал, что видели его как-то в Тобольске. Говорят, в том краю обозы грабил. А потом видели на Лене. Вроде заболел Козырь на каком-то волоке и в монахи постригся по обещанию.

    – Много для одного человека.

    – С Козыря меньше и не бывает.

    – Ладно, – согласился Иван. – Козырь мне человек неизвестный. Мало ли что похож.

    И прищурился.

    Хватив горячего, врать легче.

    – Ну, всякое на свете бывает, – рассудительно покачал головой кабатчик. – Но ты, барин, в Якуцке на первую пору остерегись. Уж больно похож на Козыря. А народ у нас горяч. Сперва бьют ножом, потом спрашивают имя. Ты ешь, пей, но остерегайся. И так еще скажу, барин, что в Якуцке много таких, кто, не раздумывая, бросится на Козыря.

    – Чем он так насолил всем?

    – Нравом.

    3В тот день на Ивана бросались трижды.

    Сперва сидели втроем – Иван, казак, которого Похабин чуть не прибил чугунком, и Похабин. Сидели мирно, даже чинно сидели – обсуждали путь от Якуцка к морю. Кабатчик, налив и себе, рассудительно заметил: сейчас-то что! Сейчас путь до моря хорошо прознали, известен путь. От силы месяц, ну полтора. С возами, конечно, дольше, и все равно не так долго, как ходили когда-то. Ведь самые первые промышленники начинали путь с Лены вверх по рекам Алдану, Мае и Юдоме, и так до самого Юдомского волоку. Там и волоку-то верст двадцать, но на сплав по реке Урак уходило не меньше трех-четырех недель. Ну а там уж Камчатка, рукой подать.

    На Камчатке лиственница, березняк, вспоминал Похабин. Деревянные болваны стоят под скалами. Дикующие считают болванов за сильных богов, для того мажут им губы кровью. А главный бог Кутха у них совсем глупый – то воюет с мышами, то насылает на людей грозу. А гамулы, мелкие духи, бросают из своей небесной юрты горящие головешки, отсюда и молоньи. А гром грохочет, это когда глупый бог Кутха лодку тащит по волоку. Вот совсем глупый бог, добавил Похабин. Когда Камчатку делал, все перерыл, оставил одни горы. Куда не сунешься, одни горы. Ну зачем так много гор? Мог подумать о людях.

    – Какие люди? – возразил кабатчик понимающе. – Дикующие.

    – И ты ходил на Камчатку? – спросил Иван.

    – И я, – кивнул Устинов.

    – Не встречал ли где маиора Саплина?

    – Такого не помню.

    – А может, – кровь уже горела в жилах Ивана, – может, ты и прикащиков камчатских не знал?

    – Бог с тобой, барин! О прикащиках говори с Похабиным. Он служил на Камчатке.

    И обернулся к Похабину:

    – Искали тебя.

    – Кто?

    – Да так… Одни люди…

    – Смотри, барин, – усмехнулся Похабин. – Всегда врут в кабаках.

    – А и в храмах врут, – непонятно рассердился кабатчик.

    Слушая Устинова и Похабина, принимая винцо в себя, Иван смутно вспомнил, как в детстве где-то здесь, под Якуцком, бегал к лиственнице. Черное дерево, ондушей одулы его зовут. Бежал до ближайшей ондуши, думал: от нее что-то откроется вдали… Сейчас вот один вид, а добежишь до ондуши – там откроется совсем другой… Добегал до ближней лиственницы-ондуши, а впереди почему-то ничего не менялось. Как видел увалы и синеву, так и за ондушей видел увалы и синеву…

    Резнуло по сердцу: жил здесь маленький, сильно страдал от гнуса, дышал воздухом. Подумал, от того опечалясь: сегодня много выпью винца. И сладко засосало сердце, – не скоро, небось, придется теперь сидеть в кабаке. Если вообще придется… Так чего же не выпить? Ведь столько терпел. Если б не хорошие мужики в одной деревне, может, сбежал бы, дурак, от господина Чепесюка, ходил бы сейчас, одичав, босиком по дорогам…

    Задумавшись, не заметил, как в кабак вошли трое, а за ними еще.

    Сидел спиною к дверям, не обратил внимания.

    Похабина узнали.

    – Люди, – сказал Похабин, шумно поднимаясь над столом. – Не пугайтесь, люди, что хочу сказать вам!

    И поднял руку:

    – Пришел со мной человек…

    Иван оглянулся.

    – Козырь! – изумленно выдохнул кто-то.

    И все уставились на Ивана, схватились за ножи.

    И глаза у всех стали нехорошие, как у мерзлой рыбы.

    – Да вовсе нет! – поднял руку Похабин. – То не Козырь, то совсем другой Иван. Даже фамилия другая – Крестинин. Только похож на Козыря. А сам – государственный человек из Санкт-Петербурха, посылан в дальнюю дорогу государем.

    – Да Козырь это! – крикнул кто-то.

    А кто-то попытался сзади ударить Ивана крынкой, стоявшей на стойке, правда, задел о притолоку – на Ивана посыпались коричневые черепки. Не оборачиваясь, сунул кулаком в чье-то разгоряченное, сразу отпрянувшее лицо.

    – Ну, в точь Козырь! – дивились казаки разобравшись.

    Но шепотки так и плавали по темному теплому кабаку. «Он!.. Он!.. Да нет, говорю…» И от шепотков этих грозных, темных, много чего обещающих, в Иване снова заиграл бес. Столько месяцев шел в Якуцк, скорбел в дороге, но ведь сам шел! И добрался сам до Якуцка. А его, смотри, принимают за кого-то. Вроде сам себе козырь, а все равно принимают за того, за другого Козыря…

    Обидно…

    – Откушай, барин.

    Сердито обернулся.

    Кабатчик в косынке, завязанной на голове, смирно помаргивая, выставил на стол оловянное блюдо с мясом. Выпив, Иван занюхал. Не понравилось – мясо суховатое, с запахом. Сплюнул:

    – Как собачина!

    – Что продается на торгу, то ешь без исследования… – вспомнил кабатчик что-то из священного, но Иван больше прислушивался к шепоткам, плавающим за его спиной. «Да голос-то! Не шепелявит!.. А шрам? Шрам был над бровью… Где шрам?..»

    Поддаваясь лукавому, Иван медленно повернулся и в упор взглянул в зеленоватые глаза самого сердитого, самого растерянного казака. Потом так же медленно поднял чашку и выпил горячее винцо до самого донышка, ни на секунду не отводя глаз от глаз казака.

    Тот сплюнул.

    – Не заграждай рта у вола молотящего, – тоже вспомнил из священного Иван.

    И потребовал:

    – Устинов! Налей всем.

    Кабатчик засуетился.

    Похабин предусмотрительно сел рядом с Иваном, спиной в угол, чтобы видеть всех. В дверь заглядывали.

    – Мне продолжить ли? – зачем-то спросил кабатчик. Может, боялся, что уйдет Иван, а с ним уйдет выручка.

    Иван кивнул, кабатчик кинулся к стойке.

    – Не ты, значит? – выдохнул казак.

    – Не я.

    – А кто?

    Иван невежливо сплюнул.

    Казак налился багровостью, но его, опять же, перехватили.

    На столе незаметно возникла зеленая четверть. Принесли гуся – горячий, так и дышал испарениями черемши, чеснока дикого. Воспользовавшись этим, Похабин заявил:

    – Говорят, кончили Козыря. Может, на дыбе в Санкт-Петербурхе.

    – В первый ли раз?

    Казаки зашумели.

    Как же, кончишь такого!

    Козыря прикащик Атласов неделями держал в смыках, смеясь, колол палашом. Дикующие пускали в Козыря стрелы. Много раз жестоко дрался с разными казаками, получая увечья. Прикащик Петриловский сажал Козыря на железную чепь, как медведя, беспощадно мучил, а Козырю все нипочем! Только отдышится, и пошел дальше.

    Качали головами, выпив.

    Бог знает, качали головами.

    Бог, делает людей такими, какие они есть.

    Дышали чесноком, придвигались ближе. Козыря, говорят, видели под Тобольском – людей грабил. Козыря, говорят, заточили в монастырской избе. Козырь, говорят, тайком ушел на Камчатку, ставить в глухом краю пустыню для страждущих казаков. Козырь, говорят, украл казну, вывез в Россию пожитки, награбленные у прикащиков. Известно, что у одного только убиенного прикащика Петра Чирикова хранилось на Камчатке восемьдесят сороков соболей и до пятисот красных лисиц.

    – Врут, наверное…

    Кто-то, входя в кабак, узнавал, пытался броситься на Крестинина, но теперь, разобравшись, защищал Ивана не только Похабин. Сами казаки защищали. Кабак или не кабак, это дело второе. Раз пришел к людям, сними шапку, потом хватайся за нож. А это, указывали на Ивана, вовсе не Козырь. Не лайся волком, проверено. И остынь, остынь, это государев человек. А почему пьет? А почему не пить государеву человеку? Кто-то, войдя, сказал, что только что видел в съезжей у воеводы необычного приезжего. Видом квадратный, как чугунный, глаза тяжелые, и фамилия странная – господин Чепесюк. Этот господин Чепесюк такие показал в съезжей бумаги, что сам воевода незамедлительно и самолично приложил к ним печать города Якуцка, на которой орел держит в когтях соболя. А в бумагах, говорят, такие строгости, о каких в Якуцке никогда не слышали.

    В споре забывались.

    Кто-то из прибывающих, не зная правды, снова, конечно, пытался дотянуться до Крестинина, но Похабин перенимал удары. За утомительную дерзость одного такого новоприбывшего даже выбросили из кабака и впустили обратно только по приказу Ивана.

    – Он же не знал, – пожалел Иван новоприбывшего. – Может, я, правда, так сильно похож на человека, который вам неугоден. Пусть посидит казак с людьми, может, что полезное скажет.

    Казак, которого выбрасывали из кабака, сел за стол, но ничего полезного не сказал, только, выпив, с изумлением глядел на Ивана. Да Козырь же это! – читалось на его круглом, обветренном в сендухе, не совсем умном лице.

    Угарно стало в кабаке.

    Хозяин, любуясь удачным гостем, руками ощупывал иногда карман. Втайне жалел: тот Козырь был ему должен больше. А Крестинин, отойдя душой, уже намекал значительно: туда, дескать, куда он идет, еще никто не ходил. Некоторым особенно понравившимся казакам подмаргивал тайно: мы, мол, потом наедине поговорим…

    А Похабину сказал:

    – Со мной дальше не пойдешь, брошу тебя в Якуцке.

    – Это почему ж? – опешил Похабин.

    – Плохо служишь.

    – Да как плохо? Я всей душой.

    – А где дьяк-фантаст? Где монстр якуцкий статистик?

    – Ну вот, – всплеснул руками Похабин. – Вспомнил!

    И объяснил заинтересовавшимся казакам:

    – В Санкт-Петербурхе прослышали, что есть в Якуцке монстр статистик настоящий, дьяк-фантаст.

    – Да ну? Кто такой? – удивились казаки, но тут же догадались: – Да это Тюнька! Неужто жалована Тюньке милость какая царская?

    Вмиг крикнули:

    – Зови Тюньку!

    И придвинулись ближе: знаем, мол, статистика! Он сильно грамотный. Изучил все литеры. Известный умственный человек! Пьет, конечно, как монстр, но это кому как. Царю такое, наверное, неинтересно.

    Кто-то вспомнил:

    – Тюнька в Якуцк сам пришел. Может, били его кнутом в Москве, а может, еще что, но в Якуцк пришел самолично. Говорят, в Москве сильно пил, хотел даже предаться дьяволу по пьяному делу. Проигрался в карты, а был писарем в одном полку. Вот написал на бумаге ночью кровью прошение. Дескать, великий князь тьмы Люцыпер, дескать, тебя покорно прошу о неоставлении меня обогащением деньгами. Обнищал, впал в ничтожество, пошли ко мне своих служебников, я с ними на тебя век буду служить. А сам сильно запил и потерял в казарме ту записку. А нашел ее умный человек. Вот за ту самую записку и били Тюньку кнутом, зато душу спасли.

    – А теперь смотри, вспомнили Тюньку при дворе! – радовался кабатчик, ласково поглядывая на Ивана. – Я ведь сам сколько раз наливал Тюньке! Может, теперь от его удач и мне что-то представится.

    Галдели, не слушали друг друга.

    Почему-то сразу решили, что вышла какая-то большая удача статистику Тюньке, монстру, дьяку-фантасту, за большие его труды, решили, вышла Тюньке от самого государя какая-то очень большая удача. Наступила на минуту в кабаке та благость, когда самый плохой человек вспоминает только о добром, когда горят открытые добру сердца. Всех приходящих в кабак сразу подводили к Ивану, строго предупреждали – не тот! А самые умные да ловкие давно сидели на лавке рядом с Иваном.

    Хлопнула дверь.

    Все, галдя, обернулись.

    В дверь, задирая голову, не снявши шапку, вошел сухой, длинный дьяк. Шел коромыслом, где-то поддал уже. В козлиных желтых штанах калматцкого дела, в зеленых сафьяновых сапогах, в кафтане, пусть простом, но украшенном оловянными крупными пуговицами. Вид у якуцкого монстра статистика дьяка-фантаста был такой, будто он только что вырвался из холодного чулана, но шел дьяк гордо, был уже наслышан от некоторых благожелателей, что сам государь император Петр Алексеевич, Отец Отечества, отметил его многия труды вниманием, специально прислал в Якуцк специального человека. Робея, шли вслед за дьяком посыланные за ним казаки.

    Задирая высоко голову, Тюнька важно, как и подобает человеку, отмеченному царским вниманием, остановился перед Иваном, оглядел высокомерно:

    – Ты, что ль, из Санкт-Петербурха? Ты, что ль, огласишь указ?

    Иван не сразу ответил. Прикидывал про себя, теряясь: как такого длинного повесить в кабаке удачно, чтобы впредь дело знал? Опять, подумал печально, идет кругом голова из-за этого дьяка. Наглый, видать, и глупый. Вспомнил отписку, изумившую царя: «Матвей Репа – пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука – тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван – сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка – тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка – семнадцати лет от роду…» Так ведь и писал, а смотрит на меня, как на чужой предмет, всяко презирает. Высокая понадобится виселица, подумал, раз ростом одарил Господь монстра. Глядя, как ловко, как по-хозяйски, не спросясь никого, Тюнька хлопнул большую чашу белого винца, Иван спросил лукаво, как бы робея при этом, как бы даже стесняясь такой большой фигуры:

    – Да неужто и впрямь итог всей деревне – две тысячи тридцать лет от роду?

    Казаки не поняли, но дьяк ответил гордо:

    – Ты не поймешь.

    Казаки притихли.

    С тайной завистью смотрели на Тюньку: известное дело, большой грамотей. На заезжего барина, столь нелепо напоминавшего Козыря, поглядывали теперь уже с некоторой усмешечкой: вот-де наш Тюнька любому утрет нос.

    – Да неужто я не пойму? – еще лукавее, и как бы еще робче, как бы совсем застеснявшись, спросил Иван.

    – Ты не поймешь, – повторил дьяк гордо. – По глазам вижу. Давай не тяни время. Доставай грамоту, или что там еще есть?

    Дьяк-фантаст еще сильнее надулся, задрал голову со спесью, на Ивана уже и не смотрел. Зато строго взглянул на кабатчика, и тот опрометью бросился на кухню за новым гусем и за новой четвертью. Бежал, придумывая: вот какой удачный день получается! Тюнька – дьяк простой, а смотри, с робостью разговаривает с ним важный барин из Санкт-Петербурха!

    – Похабин! – позвал Иван.

    – Я здесь, – не сразу из-за шума ответил Похабин.

    – Похабин! – заорал, наливаясь гневом Иван.

    – Чего? – с готовностью вскочил.

    – Возьми людей и вздерни монстра статистика прямо на входе!

    – Как так? – смертельно побледнел Тюнька, вдруг поняв что-то.

    Смутно, конечно, он и раньше подозревал, что впадает в заблуждение насчет больших наград и милостей, явленных ему из Санкт-Петербурха, но только сейчас что-то по-настоящему понял. С чего бы действительно государю императору, Отцу Отечества, победителю в свейской войне, интересоваться монстром, слать наказы в Якуцк?

    И повторил, еще сильнее бледнея:

    – Как так?

    – А ордер у меня, – громко объяснил Иван. – Лично государь приказал повесить указанного якуцкого монстра так, чтоб впредь дело знал.

    – Так, может, это не меня? – с надеждою спросил Тюнька. – Может, это какого другого монстра?

    – Тебя, тебя, – успокоил Иван.

    И заорал во весь голос:

    – Похабин! Возьми людей да вздерни дьяка в дверях!

    Хмель гудел в Иване. Дьяк глупый какой, а все ему верят.

    Это всей деревне сколько получается лет? Две тысячи тридцать. А если сложить возраст всех покойных и живых русских людей, это же сколько лет окажется всей России?

    А Похабин уже заломил дьяку руки. «Поистине государев человек», – вздохнул кто-то. А дьяк закричал страшно:

    – Так я ж служил!

    – А вот за добрую службу налейте дьяку. Полную чашу налейте! За добрую службу тебя хвалю, – сурово сказал Иван.

    И добавил беспощадно:

    – А как выпьет, повесьте!

    Дьяку налили, он выпил и закричал совсем устрашено:

    – Всем животом служил!

    – Живота и лишаем, – сурово кивнул Иван.

    И махнул рукой:

    – Вешайте.

    Сразу трое казаков дружно бросились на монстра, появилась веревка.

    Кабатчик запричитал:

    – Да уведите на площадь! Там место есть. Зачем в кабаке? У меня и притолока низкая!

    – Немедля, и здесь! – твердо приказал Иван.

    Но вдруг все стихло.

    Откинув ногой дверь, вступил на порог господин Чепесюк.

    Квадратный чугунный человек с изрубленным лицом. Ледяной взгляд тусклых оловянных глаз неспешно следовал от одного казака к другому, и тот, на ком взгляд задерживался хотя бы на секунду, замороженно притихал, прикидывался совсем пьяным. Впрочем, кому и не надо было прикидываться, уже был пьян.

    – Это как же так, барин? – один только кабатчик не растерялся. – Это почему здесь, барин? Видишь, как у меня низко? Гости ко мне придут, а в дверях повешенный!

    Иван задумался. Может, показалось ему, но в ледяном взгляде тусклых оловянных глаз господина Чепесюка опять, как когда-то в деревне, где дрался он с хорошими мужиками, уловил что-то такое…

    Ну, неизвестно, что…

    Но может, одобряющее…

    – Ладно, – разрешил. – Отпустите дьяка. Пусть садится за стол, потом повесим.

    Кабатчик облегченно вздохнул.

    4Иван спал.

    Снились ему тундра и ураса, крытая коричневыми шкурами олешков. В урасе катались, рыча, по полу неизвестный убивец и отец Ивана стрелец Крестинин. «Ударь его!» – кричал отец, возясь с взрослым убивцем и отталкивая от себя ногой отощавшего злого парнишку. Иван, страшась отца, вновь и вновь кидался на сына убивцы, но только сорвал с него крест, а тот, извернувшись, ударил его ножом по пальцам.

    Иван просыпался.

    Отрубленный палец ныл.

    Вот нет пальца, а ноет, как настоящий.

    Сделав глоток из штофа, поставленного прямо на полу в изголовье низкой постели, Иван взглядывал в сторону невидимого слюдяного окошечка, вздыхал, снова проваливался в сон. «Он мне Волотьку Атласова должен!» – страшно кричал во сне думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Почему-то такое же повторял, смеясь в усы, низкорослый, но неукротимый маиор Саплин. Совсем оловянными глазами вглядывался в происходящее квадратный господин Чепесюк. Просыпаясь, думал: вот казаки, говоря о Козыре, упирали на длинный рост, на его шепелявость. Конечно, это не тот человек, который в санкт-петербурхской австерии гораздый был портретом государя махаться…

    Потом казачий голова от города Якуцка прикащик Волотька Атласов явился во сне. Вот в жизни не встречал никогда этого прикащика, а сразу его узнал – крепкий, непокрытая русая голова, нагольный полушубок, сабелька на боку, весь синеглазый. «Говорил тебе, не режь, – сказал Атласов, грозя кривым сильным пальцем. – Теперь по ночам буду являться».

    «Я, что ли, резал тебя?» – удивился Иван.

    «А зачем так похож?»

    «Так разве виноват в том?»

    Атласов пожимал сильными плечами, русый, голубоглазый, упрямо качал головой:

    «Буду тебе являться».

    «Да почему мне? Я не Козырь. И не предсказывал мне такого старик-шептун».

    «А где Козырь?»

    «Откуда ж мне знать?»

    «Найди!»

    «Зачем?»

    «Для моего спокойствия, – непонятно ответил Атласов. И спросил: – Данило-убивец где? Где убивец Анцыферов?»

    «Говорят, убит. Сожжен камчадалами в специальном балагане».

    «А Григорий Шибанко? А Алексей Посников? А подлый Пыха?»

    «Не знаю… Говорят, их тоже зарезали…»

    Атласов усмехался:

    «Тебя, Иван, тоже зарежут».

    «Зачем говоришь такое?»

    «А чтобы помнил», – усмехался казачий голова.

    «Не ходи ко мне больше, – попросил Иван, дуя на ноющий отрезанный палец. – Ты не к тому ходишь, прикащик. Мне надо в Апонию. В Якуцк зашел по дороге».

    «Служения наши различны, а Господь один…» – загадочно ответил Атласов.

    «Да к чему ж это?» – совсем испугался Иван.

    И проснулся.

    Потянулся со стоном.

    Попытался, не вставая, ухватить рукой шкалик, но не нашел.

    Тогда повернул голову. И увидел: слабо мерцала свеча в подсвечнике.

    Напротив постели сидел на лавке монах в черной рясе, куколь с головы сброшен, длинные волосы подвязаны сзади хвостиком. Очень откровенно, даже с неподобающей жадностью присосался к шкалику Ивана, потом спросил:

    – Нельзя ли чего поесть?

    – Нет ничего, отче.

    Иван смутился, но все же понял, что видит уже не сон, а настоящего монаха. Даже узнал его. Этот монах ехал под стенами Якуцка с сумою на груди и с ружьем за плечами. Из-под долгой рясы, поддернутой к седлу, выглядывала длинная сабелька. Оружие объяснил тогда так: плохие люди нападают на проезжающих.

    Припомнив все это, Иван на всякий случай сказал:

    – Благослови, отче. Не по себе мне.

    Монах молча благословил.

    – А хорошее ль дело к чужому винцу прикладываться? – несколько осмелел Иван.

    Монах понял Ивана по-своему и усмехнулся:

    – Когда и пьян батюшка в храме, ничего в том страшного. За него сам Господь служит.

    – А кто стать желает епископом, доброго дела желает…

    – Вижу, знаешь Писание, – похвалил монах.

    Иван кивнул, сел в постели и опустил босые ноги на холодный пол:

    – Ты не с плохим ли пришел, отче? Коли хочешь что взять, так тут все не мое. Тут все принадлежит казне. Страшись.

    – Зачем повесил монстра статистика?

    – А я повесил?

    Иван вдруг засомневался, но так и не смог вспомнить правильное.

    Ответил уклончиво:

    – Хочу дойти до Апонии.

    – Это большое дело! – глаза монаха ярко вспыхнули, он сам протянул Ивану шкалик. – На, глотни. Помощник тебе нужен. Добрый помощник. Пропадешь без помощника.

    – Да где взять?

    – А я на что?

    Удивился:

    – Ты?

    – Ну я, – ответил монах. – Звать Игнатий. Много сущностей знаю.

    – Тогда приходи со светом. Сейчас ночь.

    – Приду, – строго пообещал монах. – А строить судно лучше на камчатской Лопатке, там нужный лес есть. Найду тебя на Лопатке. Сейчас забудь меня. Но помни: ночные обещания угодны Богу.

    И, не вставая, дунул на свечу.

    Пока Иван шарил во тьме руками, заново зажигал свечу, в комнатке стало пусто. Дверь распахнута, а никого нет, и шкалик тоже пуст. Вздохнув, поставил шкалик на пол со стуком:

    – Сны тяжкие.

    И вздрогнул.

    В открытую дверь сонно заглянул полураздетый Похабин:

    – Не спится, барин?

    – Сны… Сны…

    Похабин издали перекрестил Ивана, зевнув, прикрыл дверь. Скоро послышался мощный храп. «Вот все ходят да ходят, – с некоторым опозданием рассердился Иван. – То прикащик, то монах, то теперь Похабин…» И подумал: а ведь никто ко мне не ходил, никто мне спать не мешал, пока не было винца, пока не прикладывался я к шкалику…

    И решил: «Всё! Не надо мне больше пить!»

  

  
    Глава I Остров симусир

    1Туман снесло.

    Из ничего, из белесой холодной мглы, из смутного влажного молчания постепенно выявились, выступили плоские, голые, ободранные всеми ветрами высокие береговые террасы, над которыми ужасным белым конусом возвышалась заснеженная, несмотря на лето, гора, занявшая, наверное, полмира. Обрубистые мысы, полузатопленные скальные отпрядыши, угловатые камни, убеленные пеной наката, казались ничем в сравнении с ужасной горой, но даже рыжий Похабин, всегда сильно боявшийся моря, понимал, что страшиться следует не ужасной снежной горы, пусть и занявшей собою полмира, а именно этих угловатых камней, жадно выглядывающих из пенных разворотов волн. Всадить каменные клыки в разбухшее дерево бусы! Выбросить тяжелое судно на вымет, на мель, на убитую полосу отлива! В щепы разнести бусу в черных водоворотах!

    А гора, она что?

    Стоит, покрытая снегом, никому не мешает.

    Никто никогда не поднимался к ее ужасным белым снегам, да и не надо такого ни зверю, ни человеку. Вот тяжелую бусу раскачивает на длинной волне, захлестывает пеной, бьет ветром, – ей многое угрожает, только не гора. Ну, может, холоднее стало в тени горы, так иначе и не могло быть: тень горы оказалась такой широкой, что никто и не надеялся выйти из нее до сумерек. Монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, например, напряженно застыл на носу бусы рядом с молодыми казаками с Камчатки Щербаком и Уховым – готовился по первому знаку монаха брата Игнатия, жадно всматривающегося в берег, бросить за борт самодельный якорь, поскольку настоящий потеряли еще недели две назад. Нашили на дерево все найденные на борту чугунные сковороды, накрутили на дерево свинцовые полосы, предназначенные для разливки пуль – вот и якорь! Даст бог, выдержит, коли бросить в правильном месте.

    Правильное место никак не находилось.

    Шли так близко к резко очерченным берегам, что Иван, левой рукой обхватив мачту, явственно видел невдалеке манящую светлую полоску песка, но одновременно видел и страшную отпугивающую полосу пенных бурунов, преграждающих подход к берегу. Вал с засыпью шел вдоль берега, с голых каменных обрывов срывались белые, как молоко, пряди водопадов, будто какой-то местный идол наверху побил горшки с молоком. Обхватив рукой ствол мачты, заляпанный выцветающей зеленью плесени и бурыми налетами соли, Иван в оторопи и нетерпении, в самом величайшем, в самом невероятнейшем нетерпении вглядывался в берега, оглушенный жалобными воплями чаек.

    Вот чьи берега?

    Неужто сказочная Америка, повернувшаяся к Сибири?

    Или, может, совсем безымянная земля, за которой, по слухам, сразу начинаются вечные льды, вон сколько снегу на горе? Или выход к Матмаю-острову, давно искомая Апония, край живой земли, за которым нет уже ничего, только одни волны?

    Не знал, что думать.

    Смотрел с нетерпением, с жадностью вглядывался в беспрерывную игру влажных радуг – некоторые самые высокие водопады рассеивало в воздухе, так высоки были обрывы. Вода не достигала земли, зато зажигала в воздухе широкие радуги. Всматривался до боли в глазах: а вдруг из-за водопадов выскочат на берег апонцы?! Смуглые, ростом малы, все одеты в роскошные халаты хирамоно, украшенные нелепыми нерусскими цветами, выскочат и начнут бегать по плоскому берегу, начнут робко вскрикивать – пагаяро! – и приседать приветственно, видя перед собой чужую бусу; а на щеках румянец, а лбы бледные.

    В трех шагах от Крестинина на самом носу бусы в открытой поварне с особой кирпичной печью, еще не совсем разрушенной частыми бурями, но густо потрескавшейся, рыжий Похабин, тоже в некоторой оторопи, тоже с нетерпением оглядываясь на близкий берег, вздувал огонь. Кирпичная печь, по-морскому алаж, совсем отсырела, ее ни разу не зажигали весь последний штормовой месяц. Дым не хотел идти в железную трубу и густо выбивался через дверцу и щели. Похабин перхал и ругался. Боялся, наверное, что явившийся перед людьми остров исчезнет, как видение, – так уже случалось в пути.

    Хмурый жилистый брат Игнатий, в черном куколе, в черной рясе, замер на правом борту, остро всматривался в каждый камень, выискивал взглядом проход к берегу, держа в напряжении ожидающих первого его знака Тюньку, Щербака и Ухова. Пришептывал про себя, но слышно:

    – Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!.. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага…

    Обычно брат Игнатий бормотал псалмы раздумчиво, с размышлениями, задумываясь над многими словами… И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря… А сейчас видно было, что нашептывает слова, может совсем не вдумываясь в них, почти машинально. И блуждали в пустыне по безлюдному пути, и не находили населенного города… Острым взглядом выслеживал каждый камень, вспарывающий пенную воду, не спускал глаз с пены, бьющейся вокруг угловатых камней. Смотрел так, будто вспомнить что-то пытался… Терпели голод и жажду, и душа их истаевала в них…

    В море, в аду кромешном брат Игнатий разве что к чугунному господину Чепесюку не подступал с пением псалмов и с размышлениями… Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их… В намертво врезанном в палубу специальном деревянном кресле господин Чепесюк дневал и ночевал. В специальном, только для него врезанном в палубу кресле провел многие недели, в течение которых бусу, по-апонски фуне, носило в бурях и в туманах. Никогда чугунный господин Чепесюк не покидал своего специального кресла, кутаясь в черный плащ, пугая казаков черным молчанием, упрямством и невыразимым терпением. О многом перешептывались казаки, поглядывая со стороны на такого чугунного человека. Вот, перешептывались, большой человек… Или, перешептывались, наоборот, может, виноват в чем, а потому посылан Усатым на край земли – не славы для, а для усмирения нрава… Но если даже и так, если для усмирения нрава, все равно знали, что перед чугунным господином Чепесюком везде и всегда трепетали даже воеводы…

    – И повел их прямым путем, чтобы шли они к населенному городу… Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!..

    Иван зябко повел плечом.

    – Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбию и железом…

    Зачем, брат Игнатий? – хотелось спросить Ивану. – Почему железом? Почему скорбию?

    – И Он вывел их из тьмы и тени смертной, и спас их от бедствий…

    Иван перекрестился.

    – От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти…

    – Да не гуди, монах, – не выдержал наконец Иван, не чувствуя никакой радости в словах брата Игнатия.

    – Псалом есть тишина души, псалом есть раздаятель мира, – назидательно, не оборачиваясь, укорил Ивана монах. – Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине… Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его… Восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии… Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает…

    – Где пристань, монах?

    Не оборачиваясь, брат Игнатий уверенно ткнул кулаком в неширокий, но спокойный, вдруг открывшийся меж бурунов проход.

    Впрямь увидели: неширокая речка задумчиво выпала с берега в море, мирно струилась по светлому камешнику, не по мяхкой земле. Весь берег здесь был песок и рассыпанный светлый камешник, и никакого лесу, никакой особенной травы, – только все камешник, камешник, и чистая речная вода, пусть неглубокая, но даже издали столь чистая, что хотелось черпать руками, и рыжие бамбуки, разбегающиеся вдоль подножья горы.

    – Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа…

    – Да не гуди, монах, – повторил Иван. – Птиц распугаешь.

    Брат Игнатий не ответил. Он внимательно высматривал пенный путь. Он даже руку поднял, готовясь дать сигнал монстру бывшему якуцкому статистику Тюньке с молодыми казаками Щербаком и Уховым, вцепившимся в якорь, но все медлил, чего-то боялся… Черный куколь свалился с головы на плечо, темные волосы с сильно проступающей сединой растрепало ветром. Впрочем, это не смущало монаха: известно, что Господь не обижается на простоту. Казаки и гренадеры тоже столпились у бортов, пораженные: буса, выйдя из пенных струй, вдруг как бы повисла над невероятно призрачными и прозрачными подводными садами глубокой бухты. Кого-то от качки вырвало за борт, но и это не испоганило и не замутило прозрачной воды.

    Прав монах.

    Господь не бросил путешествующих.

    Господь вывел полуразбитую, низко сидящую в воде бусу из сулоев, из мертвой зыби, из беспросветных густых туманов, из подлых тайных течений, неделями влачивших беспомощное судно неизвестно куда, и теперь они правда будто повисли над бездной – над призрачной морской мглой, казавшейся совсем другим миром. Глубоко, глубоко внизу отчетливо распускались медленные подводные леса водорослей. Наверное, там и рыбы ходили, но рыб не видели, так хотелось Господу.

    Почувствовав внимательный взгляд Ивана, брат Игнатий поднял голову и полы подрясника, подоткнутые под широкий пояс, будто устыдясь, быстро одернул. В черных глазах промелькнула непонятная усмешка:

    – Пагаяро!

    Всклубился наконец над кирпичным алажем густой жирный дым, такой густой, такой неожиданный, будто его выдохнул из себя задохнувшийся этим же дымом Похабин. Как та гора на неизвестном высоком острове, что явился им как-то сквозь непогоду в кипящем море – высокая черная гора вся в чудовищном шлейфе удушающего черного дыма.

    Какое-то время буря носила бусу вблизи страшного острова.

    Ночью сквозь тьму и глухой туман прорывались ужасные огненные отблески, доходили, заглушая свирепый свист ветра и удары волн, странные звуки, как бы зловещее погромыхивание. Так перемещаются прибоем прибрежные подводные камни, или накатываются издалека громы. Казаки испугались, потом привыкли. Чего сделаешь, такая сторона. Да и сил не было шибко пугаться. Некоторые казаки даже уснули, только Иван и брат Игнатий, привязавшись из-за большой качки к мачте, пытливо всматривались в кромешную тьму, ловили глазами огненные сполохи. Как будто специально для них туман на время снесло, и совсем вблизи от бусы они увидели все тот же черный дым, стоявший над горой в лунном свете – как ужасная кривая метла. Плыть к такому острову страшно, а терять его в ночи и в тумане и того страшней. Какая никакая, а все же земля. Пусть огненная, пусть в дыму, пусть и трясет ее. Правда, казаки, которые не спали, вполголоса перешептывались – долго такая земля не может в море стоять. Такие огненные острова, шептались они, как грибы, стоят в море на тонких каменных ножках. Море сильней вздохнет, ветер сильнее дунет, и все – переламывается тонкая каменная ножка. Весь остров, вместе с жителями и лесами, с бесчисленными птицами и зверьем, идет ко дну. Жители, побарахтавшись, правда, всплывут потом, привыкли к такому, а все равно страх.

    Буря, вынесшая бусу к неизвестному острову, сорвала руль, снесла снасть, все якорные канаты. Мачта, правда, уцелела, но парус тоже снесло. Умирая от качки, казаки полагались только на Провидение. Многие подолгу не могли встать, валялись, как безмолвные чурбаны, в мокрой каморке. Один только чугунный господин Чепесюк никогда не покидал специального деревянного кресла, сидел в нем чугунно под звездами и в тумане, может, видел что-то свое – видимое им в развале дикующих волн, в свисте ветра. Может, и к стихиям были у господина Чепесюка тайные поручения от Усатого, как знать?

    Достигнув земли, вглядываясь в раскачивающееся перед глазами хмурое пространство моря, в крепкие каменные террасы, в счастливую радужную игру влажных радуг, теней и пены, Иван вдруг подумал: а если правда дошли? Совсем разные люди, ни один на другого не похож, – а вдруг дошли? И рыжий Похабин, мужик из беглых, и чугунный господин Чепесюк, погруженный в тайну, и крепкие гренадеры братья Агеевы, и казаки, взятые в Якуцке и на Камчатке, и монстр Тюнька, даже, наконец, Игнатий, оказавшийся человеком, хорошо знающим морское дело…

    Неужто правда дошли?

    Иван усмехнулся. Ну, если и дошли? Что с того?

    Разве самолично вели Иван да монах бусу по морю? Разве знали, куда их несут неизвестные течения и ветры? Разве кто-нибудь на борту предполагал, где они находились вчера и где находятся сегодня? Разве кто-нибудь мог указать на маппе место, куда попали?

    Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?..

    Гладкое морское существо сивуч, усатое, наглое, как Похабин, лениво раскачивалось на волне под бортом бусы, сложив серые ласты на такой же серой мокрой груди, и круглыми глазами с любопытством оглядывало русских. Наверное, никогда раньше не видело.

    Вот куда попали? Куда пришли?

    О Санкт-Петербурхе теперь Иван почти и не вспоминал.

    От Якуцка к Алдану шли через безмолвные предзимние луга.

    Стоял сентябрь, на бледную траву ночью густо падали заморозки. Совсем побелевшая от инея трава ломко шуршала под ногами, казаки зябко кутались в теплые овчины, ржали лошади. Впереди поднимался неприютный хребет, весь в белых снегах, как известью выпачкан, страшно чернели только провалы, да траурные лиственницы, да выцветшее небо, да еще черная вода в колее. «Там оставим кого-то», – перекрестился гренадер Пров Агеев, указывая на хребет. И оказался прав. В одной из расселин исчез, сорвавшись, испытанный гренадер Семен Паламошный. Никто никогда больше не видел Паламошного на этом свете, никто не слышал о нем и о его ложном провидческом даре.

    Как не было человека.

    С реки Алдан в больших трудах прошли к бурным верховьям Индигирки, большой собачьей реки. С названной Индигирки совершили ужасный переход на зимнюю Колыму с выходом через новый ужасный каменный хребет на еще более ужасный Анадырь; уже оттуда, из последних сил, двинулись по голодным местам к Пенжине. Только на Камчатке, на мысе Лопатка, спустясь на юг от Большерецкого острожка, наткнулись на березовую рощу.

    Там и разбили лагерь.

    Березовые деревья оказались столь велики, что бусу, по апонскому образцу, целиком построили из березы. Кто строгал дерево, кто пилил доски, сушил пеньку – работа двигалась споро. Правда, буса, спущенная наконец на воду, села так низко, будто наполнили ее тяжелым грузом. Иван удивился:

    – Я сейчас взойду, и буса затонет подо мной.

    – Совсем мокрое дерево, – мрачно подтвердил рыжий Похабин. При всей своей невыносимой храбрости Похабин боялся моря. – Захлестнет бусу первой волной.

    И подвел итог:

    – Буса не рыба, чтобы сидеть так низко!

    Дьяк-фантаст Тюнька тоже удивился:

    – Будет ли такая поворачиваться? Будет ли слушаться паруса и руля?

    – Конечно не будет, – мрачно подтвердил Похабин.

    И обернулся к Ивану:

    – Как плыть, барин, на столь низком судне? Это ж рыба начнет прыгать прямо в алаж, морские звери начнут греться на палубе!

    – Безопасно только такое судно, которое стоит у причала и определено на слом, – смиренно, но несколько противоречиво успокоил Похабина брат Игнатий, по якуцкому договору с Крестининым догнавший отряд на Камчатке и самолично командовавший постройкой бусы. Он-то знал, что буса будет надежной. Даже приняв большой груз и восемнадцать человек казаков, она ни на вершок больше не села в воде и на ходу оказалась устойчивой и послушной.

    Зато не повезло с погодой.

    От камчатского мыса Лопатка до первого курильского острова Шумчю рукой подать, однако главный кормщик монах брат Игнатий не сумел правильно рассчитать время: вышли в самый отлив, и чудовищная толчея сулоев сразу увлекла бусу в туман к зюйд-весту, как в сырой погреб, в нескончаемую череду белых, как молоко, волглых туманов.

    «Неужто в море всегда так? – растерянно спрашивал рыжий Похабин, почти невидимый в тумане, а стоял ведь рядом с Иваном. – Неужто в море всегда темно и сыро, как в погребе? Неужто никогда не кончится плохая погода?»

    «Молчи, – укорил брат Игнатий. – Святые отцы запрещают жаловаться на плохую погоду. Человеку свойственно согрешать, но не должно ему унывать и приходить в чрезмерное от того расстройство. Молчи, Похабин, не должен Господь знать, что ты на борту, – утопит».

    Строго укорил.

    Казаки прислушивались со страхом.

    «Читай „Отче“, – довершил монах. – Все время читай „Отче“. Сия молитва дана людям самим Христом».

    «Брат Игнатий, – позвал из мглы кто-то испуганным голосом. – А я? Кругом грешен… Как быть?»

    «А лошадей крал?» – строго спросил монах.

    «Лошадей не приходилось».

    «Вот видишь, не во всем грешен, – успокоил брат Игнатий отчаявшегося. – Плавать – это как сидеть на пороховой бочке. Привыкай».

    «Куда идем-то?»

    Голос спрашивающего еще не смолк, а из тумана выявился пугающий черностью своей силуэт. Это господин Чепесюк молча привстал в кресле, напомнил о своем присутствии. Каждого сразу будто водой захлестнуло. Решили: не посмеет море принять такого чугунного господина, не посмеет поднять волну на тайного посланника самого Усатого.

    Куда идем?..

    Иван замечал, что монах брат Игнатий о многом, кажется, догадывается, многое видит насквозь. Не раз казалось Ивану, что брат Игнатий знает что-то и свое, тайное, не зря оказался столь сведущ в морском деле. На камчатском мысе Лопатка, у костра, разведенного рыжим Похабиным, как-то остановился за спиной Ивана. Иван, бросивший пить в Якуцке и жестоко навязавший то же казакам, сидел у костра уверенно. Плечи развернулись, глаза ясные. Никто не узнал бы в обветренном крепком человеке бледного Санкт-Петербурхского секретного дьяка – тихого, сильно пьющего. Одной рукой Иван разглаживал маппу, развернутую на коленях, другой прикрывал глаза от бьющего кострового света. Неизвестно, что увидел на маппе Ивана брат Игнатий, но нагнулся, задышал густо, не по-монашески:

    – Чего это?

    – А маппа, – просто ответил Иван.

    – Как маппа? – не сразу дошло до монаха. – А что за край изображен на такой маппе?

    – Много хочешь знать, монах, – неодобрительно покосился Иван.

    Брат Игнатий как бы согласился с таким мнением, но ничуть от того не остыл:

    – Где взята такая маппа?

    – Сам вычертил, – не без гордости ответил Иван.

    – Ну? Сам? – не поверил брат Игнатий. – Да неужто ходил в Апонию?

    Ивана как обожгло. Схватился рукой за рясу, привлек к себе монаха, невольно почувствовав его силу, дохнул в лицо:

    – Откуда знаешь?

    – Об чем?

    – Об Апонии.

    Монах усмехнулся, освобождаясь:

    – А где живем, сам подумай? На Камчатке! Здесь самый последний казак слышал об Апонии.

    – А с чего взял, что на маппе Апония изображена?

    – Так острова же… – смиренно заметил брат Игнатий, отводя в сторону черные, как уголь, глаза. – Я ж вижу, что одни острова изображены на твоей маппе. А Апония, говорят, остров. И лежит за многими островами…

    Все же не вытерпел, повторил вопрос:

    – Неужто правда бывал в тех краях?

    Иван покачал головой.

    – Тогда как мог начертить такое? – не отставал брат Игнатий. – Разве можно придумать то, чего никогда не видел?

    Мрачный огонь в черных глазах монаха Ивану не понравился.

    – Опомнись! – оборвал монаха. – Я человек государственный, секретный. Тебе, монах, не дозволено пытать меня. И вообще. Может, сам плавал?

    – Плавал.

    – Где?

    – Да в разных местах… – неохотно объяснил брат Игнатий. – На Камчатке… И в море Пенжинском… Церковное добро переправлял на бусе. Умею работать с веслами, ставил паруса, держал руль, знаю компас и румбы…

    И не вытерпел, не вытерпел, снова повторил вопрос:

    – Неужто мы теперь пойдем в сторону Апонии?

    – Молчи, дурак!

    Иван быстро огляделся, но никто не прислушивался к их разговору.

    – Молчу! Молчу! – брат Игнатий страшно оскалился, как в большой ненависти, даже глаза заледенели, но тут же оттаял, будто согретый изнутри радостью: – Совсем молчу.

    – Зачем оказался на Камчатке?

    Брат Игнатий загадочно сощурился:

    – Даже растения путешествуют. Размножением. Здесь, смотришь, пророс малый корешок, а там отнесло ветром какое зерно в сторону, а там пробились сквозь песок еще какие ростки. Так одно дерево и отдаляется от другого, разрастается, распространяется густой лес, только не рассуждает о том. А живой человек, он способен и к путешествию, и к рассуждению. Это угодно Господу. Он позволил человеку ходить далеко и возвращаться обратно, чтобы всем остальным можно было рассказать об увиденном. Известно, что много святых людей внесло свою лепту в дело постижения далеких краев.

    – И ты внести хочешь?

    Монах переборол себя. Сказал со смирением:

    – Как Он позволит.

    2До знака, поданного братом Игнатием, почти три часа несло бусу вдоль долгого берега. Неужели пронесет мимо? – гадали казаки. Неужели отбросит в море, а то разобьет на камнях? Не отходили от бортов. Вот вроде живы – а куда занесло? Выше всех торчала на носу бусы голова монстра бывшего якуцкого статистика. Вместо того чтобы повесить Тюньку, Иван, с согласия господина Чепесюка, забрал дьяка в море. Монстр работал как вол, радовался жизни, сильно дивился миру. Лет десять, считай, безвыездно провел в Якуцке. Оттого радовался и дивился еще сильнее.

    Туман.

    На зюйд и на вест под туманом лежала одна вода.

    Ничего, кроме воды, и на ост тоже лежала одна вода.

    Неизвестно, как обстояло дело к северу, но и там, наверное, то же.

    Везде одно большое волнующееся пространство. Уже думали, что так и будет до самой смерти – только туман и вода.

    И вдруг – остров.

    А над островом – гора заснеженная.

    А над вершиной горы белое тоненькое кольцо тумана.

    Когда бусу поднесло ближе к берегу, белое кольцо вокруг заснеженной вершины обернулось еще одним. Ну а совсем вблизи повисли над вершиной, похожей на перевернутую воронку, одно в одном, уже три белых кольца. Одно вложено в другое, как разной величины баранки. Брат Игнатий кротко перекрестился:

    – Даст бог, к добру.

    А длинный Тюнька отчаянно крикнул с носа:

    – Дикующие!

    Сквозь чистый, бурей промытый воздух явственно увидели – на верхней террасе, наклонной, а потому открытой к морю, по темной траве перед легкими летними балаганами, дергаясь и шумя, взволнованно двигались две возбужденные толпы. Дикующие высоко подпрыгивали, воинственно шли друг на друга. В руках – луки, сабельки, может, ножи, того и гляди, перебьют друг друга, каждый в большом нетерпении перебирал коротенькими ногами. Правда, криков почти не слышали: накат, буруны, да скоро и течение вынесло бусу, низко сидящую в воде, за высокий мыс. Как специально скрыло бусу от глаз дикующих.

    – Война у них? – удивился Иван.

    Похабин кивнул согласно:

    – Война.

    Казаки помолчали, переглядываясь, только монах брат Игнатий смиренно возразил:

    – Может, праздник какой?

    И положил крестное знамение:

    – Может, поклоняются каким деревянным болванам?

    И подвел итог:

    – Грех!

    И предложил:

    – Остров невелик, дикующих не должно быть много. Те, которых увидели, может, все и есть. Когда торкнемся в берег, первым делом надо исправить руль. А потом в море. Уже утром можем оказаться на той стороне острова. Половину людей оставим здесь, пусть пойдут пеши и объясачат дикующих. Перевал невысок, тропа видна даже отсюда. – Брат Игнатий смиренно кивнул в сторону заснеженного, заледенелого до голубизны пика. – Дикующие сильно удивятся и без бою дадут ясак. А встретимся на той стороне острова.

    Повторил убежденно:

    – Если с моря зайти, можно врасплох захватить плотбище дикующих, захватить все их байдары. А без байдар дикующие сразу успокоятся. А не успокоятся, так те наши люди, что пойдут пеши, выгонят дикующих к берегу прямо под нашу пушку. Один раз выпалим – они все поймут.

    – А просто договориться? Дать подарки?

    – К тому и клоню, – сурово сказал монах. – Один раз выпалим – сразу и договоримся. Они потом согласятся на любые подарки.

    Иван негромко спросил:

    – А не апонцы на острову, брат Игнатий?

    Монах понимающе покачал головой:

    – Не апонцы. Дикующие. Видишь, парки на них. Настоящие парки из птичьих шкурок. Я разглядел. Апонцы сроду не наденут такую одежду, сочтут за большой позор. Они, апонцы, носят шелка да дабиновые ткани. А это дикующие. Это, наверное, куши, так называют дальних курильцев. Еще их зовут мохнатыми. Говорят, бороды у них большие, как у русских старых бояр, и по всему телу густой волос. Я сам видел таких куши в одиннадцатом году. Приходили к родимцам на юг Камчатки.

    – Почему ж не Апония? – не верил Иван. – Нас сколько времени все несло на юг?

    – А может, не на юг? – ревниво возразил брат Игнатий. – Может, все время носило вокруг острова?

    И кивнул убежденно:

    – Это куши. Это мохнатые, не апонцы.

    – Не торопись, брат Игнатий, – упрямо мотнул головой Иван. – Все поймем, когда побываем на берегу.

    Не оборачиваясь, чувствовал тяжелый взгляд господина Чепесюка, по-прежнему кутающегося в черный плащ в своем деревянном кресле. Пытался понять, что думает обо всем происходящем господин Чепесюк, но господин Чепесюк ничем не выдавал своих мыслей.

    То, чего так долго ждали, наконец произошло.

    Буса мягко толкнулась в пески широкого низкого берега, недалеко за которым опять поднимались береговые террасы. Круглая бухта, заснеженная гора над миром. Пять человек казаков живо кинулись искать нужное дерево для руля, но монах их остановил:

    – Нам нужное дерево там, за мысом. Здесь только бамбук растет.

    Казаки неохотно остановились. К борту бусы без страха подплывали морские звери сивучи с любопытством.

    – Вот жиру нам дадут, – жадно облизнулся Похабин. – Вот какие круглые!

    Иван досадливо отмахнулся.

    Прикидывал. Наверное, монах прав, надо разделиться на два отряда.

    Еще в море обсуждали такой вариант. Обсуждали, даже когда совсем не верили, что кончится море. Послать на бусе десяток человек, восьмерых оставить на берегу. Сразу решил: сам на берегу останусь. Думать уже не мог о море. Возьмем две пищали, на борту оставим пушку-тюфяк. На той стороне острова каждому найдется работа – веками дикующие не платили ясак, сильно задолжали Усатому. Оглядывая с берега заснеженную гору, отметил: узкая тропа через плечо горы идет набитая, четкая, вьется изощренно, не теряется ни в стланике, ни на осыпях. Сразу видно, что натоптана человеком, животное не ищет хитрых путей.

    Торопясь, радуясь земле под ногами, казаки, по пояс в холодной воде, вынесли на берег необходимые снаряжение и припасы, бросили мешки на песок, в траву, жадно вдыхая теплый острый запах пыльцы, осыпающейся с коленчатых бамбуков, покрывших, как густая щетка, все подходы к обрывам. Под сапогами сминались, шуршали бурые валы, наметенные морем, – морская трава. Тревожно и сладко пахло рыжим бамбуком, песком, раздавленными ракушками, гниющей морской травой.

    Переглядывались тревожно.

    И не зря.

    Не успели разбить лагерь, как свистнула в воздухе стрела.

    Из травы на одно мгновение поднялся в небольшой рост маленький человек, как выпрыгнул. Действительно, дикующий, – в птичьей парке, кое-где даже перо не снято, в руках лук туго натянут, – наверное, натянул лук, еще прячась в траве.

    – А вот тя! – страшно крикнул Похабин.

    Дикующий заробел, стрела свистнула без цели, а сам дикующий так же быстро, как выпрыгнул, впрыгнул в траву, будто его в землю втянуло.

    – Тюнька! – приказал Иван. – Приведи стрелка.

    – Так убежал, наверное.

    – Там некуда убежать. Видишь, непропуск, обрывы прижимаются к высокой воде. Чтобы убежать, надо дождаться отлива или подняться на крутой обрыв, а как поднимешься?

    Строго предупредил:

    – Смотри, Тюнька! Живым приведи стрелка! Если даже спорить начнет, не бей. А если баба окажется… Ох, смотри у меня, Тюнька!

    И случайно перехватил странный взгляд господина Чепесюка, будто тот в чем-то одобрил его решение.

    Кивнул монаху:

    – Пойдешь на бусе, брат Игнатий.

    Брат Игнатий тоже кивнул. Смиренно, но так, будто ни минуты не сомневался, что пойдет именно на бусе.

    – А руль? – спросил Похабин, становясь близко к Крестинину.

    – Здесь нет нужного дерева, – опять указал монах. – Зато за ближним мысом, который прошли, растет целая рощица. Там вырежем новый руль. А ждать вас будем на той стороне острова.

    Иван глянул на господина Чепесюка, но в тусклых глазах чугунного человека ничего не отразилось.

    – Похабин, – приказал Иван. – Тоже пойдешь на бусе.

    – Да я… – испугался Похабин.

    – Пойдешь на бусе, – твердо повторил Иван. – Рядом с монахом.

    И понизил голос, чтобы никто не слышал:

    – Тебе доверяю. Следи за монахом в три глаза.

    – Где ж взять третий?

    – Понадобится – найдешь.

    На берегу остались семь человек.

    Младший брат Агеев – Пров, гренадер Потап Маслов, конечно, господин Чепесюк, без слов давший понять о своем на то согласии, монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька и казаки из молодых Щербак и Ухов.

    Восьмым остался сам Крестинин.

    Казаки послушно оттолкнули бусу от берега.

    Рядом с черным монахом стоял на борту хмурый Похабин. Сердился, наверное, что не успел вдоволь почувствовать твердь земли, но все равно некоторая хитрость угадывалась в хмурых глазах, как тогда в Якуцке, когда Иван отправил Похабина в съезжую, чтоб всыпали ему плетей: днем раньше Похабин в пьяном кураже пропил запасные курки к казенной пищали. Узнав, что идет он на порку, Похабин жалостно попросил:

    «Пусть Тюнька пойдет со мной».

    «Зачем?»

    «А как вернусь? Поротый ходит плохо».

    Иван разрешил. Поздно вечером рыжий Похабин притащил на себе монстра якуцкого статистика Тюньку. Аккуратно положил на пол. «Как? – удивился Иван. – Тюньку пороли?.. – И принюхался: – Пьян Тюнька?..»

    «Ага… – бессмысленно лопотал Похабин, тоже крепко выпивший, но не поротый. – Совсем пьян… И пороли фантаста… – Успокаивал: – Да пороть, барин, – это лучше, чем головой в петлю… Вот и пороли… А то как? Казака не бить – шкуру губить, барин… Я Тюньке целую денежку дал. Падок на деньги якуцкий монстр…»

    «Денежку? Какую денежку? Почему сам не бит?»

    Похабин бессмысленно пожимал плечами: «Какая разница, барин, кому ложиться под плеть?.. Мы с Тюнькой теперь как братья… Тюнька сам так захотел… Его тебе все равно вешать… Говорит, не дам тебя пороть, Похабин, ты хороший товарищ, пусть, сказал, меня выпорют… Вот и выпороли… А я, барин, его за то в кабак снес… Устинов к Тюньке со всем уважением… А Тюнька монстр, монстр, он пил, лежа на животе…»

    «А ты?»

    «А я чего?.. Там, в кабаке, люди гостиной сотни сидели… Совсем дурной народ, барин. Резались в винт, козыряли в три очка. Ну, и я с ними… С выкупом, с присыпкой, с пересадкой, с гвоздем, и с ефиопом, и с треугольником, и по тысячной, и даже по четвертой части копейки… Аж в глазах рябит…»

    Крестинин взбесился:

    «Руки отрублю!»

    «Так чего ж, барин… Я готов… Вот мои руки… – бессмысленно лопотал Похабин, действительно выкладывая на стол руки. – Только потом жалеть будешь… Тебя совесть загрызет… Я ж, барин, только при тебе очеловечиваюсь… А Тюньке что?.. Он монстр, он вроде дикующего… Мы, наверное, не поведем его далеко, повесим…»

    Пагаяро!

    – Прощай, Похабин! – крикнул с берега Тюнька. – Запишу тебя в поминальник!

    – Пошел, дурак!

    – За умом не гонюсь, счастье было б.

    Бусу быстро подхватило течением. Черный монах стоял на носу, как черное изваяние. Что-то тревожное тронуло сердце Ивана. Впервые оставались одни на чужой земле. Провожая бусу взглядом, прижался щекой к живому деревцу. Вот стоит малое, ростом с небольшого человека, ниже Ивана, ниже Тюньки, а лет ему, наверное, двести. Нисколько не меньше. Изверчено ветрами, изрублено песком, как господин Чепесюк саблями, со всех сторон обомшело, ветви вывернуты, как руки пытаемого на дыбе, а стоит, верит во что-то…

    – Пушечку-тюфяк надо было оставить, – умно протянул Тюнька.

    – Монаху тюфяк нужнее, – возразил кто-то. – Монах подойдет к берегу, шаркнет по дикующим важным зарядом дроби, они и полягут. А то запулит малым ядром по балагану – так даже интереснее. А нам что? На себе ее тащить?

    – Тюнька! – нехорошо удивился Иван. – Ты еще здесь? Где дикий стрелок?

    – Дак сам сказал, не деться ему никуда.

    – А если он со страху умрет в кустах? Тащи дикующего! Пусть посидит у костра, дружить будем. – И ткнул Тюньку кулаком. – Не забывай, что ты самого государя прогневил, Тюнька. Тащи дикующего, чтобы жив был и ничем не огорчен. Ничего ему не сломай, ни одной косточки. Он, может, поведет нас через остров самым коротким путем, может, укажет богатых родимцев. И вот еще что…

    – Ну? – вытянулся Тюнька.

    – Сильно наслышан о твоем хвастовстве, Тюнька. Наслышан, что с кереками, мол, умеешь болтать на птичьем керекском языке. И с коряками будто, и с камчадалами. Сейчас проверим. Бойся, если соврал!

    – Не соврал. Со всеми могу помаленьку.

    – А с курильцами?

    – А чего ж? Смогу и с курильцами, наверное. Они же общаются с камчадалами, имеют общие слова.

    – А с апонцами? – насмешливо спросил Крестинин.

    – С апонцами, наверное, не смогу.

    – А скажи, как ты речь одну от другой отличаешь? Ну вот, к примеру, одно говорит камчадал, а мохнатый – другое. Как отличишь?

    – А чего ж? Это ж просто, – усмехнулся дьяк-фантаст. – Кереки, к примеру, они как птицы. Они клекочут, шумят. А у камчадалов речь тихая, плавная, они говорят приятно, свободно, у них слова короткие, вместо р всегда произносят ж. Не корж, к примеру, а кожж. Чего не понять? А керек, тот важно стучит себя в грудь, всегда говорит – мы! – а получается у него – муру. Чего не понять? А если слово «муру» захочет сказать камчадал, то у него известно, как получится, – мужу. Чувствуешь? Совсем просто. Наверное, и у куши так.

    Отговорив, Тюнька неохотно поманил за собой молодого казака Щербака и гренадера Потапа Маслова. Втроем сторожко двинулись к опасному месту, где спрятался мохнатый. Скрадывали расстояние под печальные стоны чаек, под шуршание холодных волн на песке. Морской зверь сивуч охотно зарыдал за бурунами, пав в воде на спину. Конечно, веселее зарыдал, чем белые чайки, а все равно жалобно. Вот зачем зверю жаловаться? – подумал Крестинин. Зачем жаловаться птицам? Рыбам? Дом зверя в воде, и рыба живет в воде, и там их морские родимцы. А у птиц дом на скалах. Это мне, секретному дьяку, сироте, есть на что жаловаться. Это у меня дом далеко, в России. Считай, что и дома нет, так далеко. Где вообще Россия?

    Голубовато, таинственно отсвечивало, отбрасывало блики море.

    Жадно принюхался. Вот Солнце, отлив. От костра ни на что не похоже тянет попавшей в хворост морской травой. На откосах бамбук – рыжее, коленчатое растение. Такое раньше видел в Санкт-Петербурхе в Мокрушиной слободе – на халате вдовы, который халат достался от Волотьки Атласова, а Волотька Атласов, найдя Камчатку, был загублен неким вором Козырем, чьи бумаги, в свою очередь, его, секретного дьяка Ивана Крестинина, завели на Камчатку, и так далее…

    Огляделся. Понял вдруг, что сердце точит.

    Ясно до мучительности, до сладкого сосания в сердце вспомнил опрятный домик доброй соломенной вдовы Саплиной. Маленькие окошки заперты ставнями, но добрая вдова уже поднялась, накинула на плечи халат с нерусскими невиданными растениями, глянула синенькими глазами в окно – собрались ли во дворе клюшницы, не бьет ли падучая тетю Нютю? Прикрикнула, наверное, ангельская душа, для порядка на сонную сенную девку Нюшку, вздохнув, вспомнила Ванюшу, голубчика, да перекрестилась на чикающие да пощелкивающие образа во здравие неукротимого маиора. Кольнуло, вспомнил – в валенке за печкой, уезжая, оставил неполный шкалик. Нюшка, дура, нашла, наверное.

    Ах, добрая вдова.

    Ах, широкая, бочонком, парчовая юбка.

    Ах, вздохнул, веселый богатый домашний стол.

    Осетрина в посуде, всякие вкусные пироги, закуски, капуста кислая с сельдями, и щука под чесноком, не простая, а живопросольная, и русские зайцы в рассоле, и грудь баранья верченая с шафраном, и голова свиная под чесноком, и всякий потрох лебяжий! Ах, стопки серебряные, витые чернью!

    Огляделся изумленно.

    Как так? Он, дьяк простой, только мечтавший о чем-то особенном, тихо воспитывавшийся в доме доброй соломенной вдовы и любивший путешествовать по маппам и кабакам, вдруг так ужасно далеко зашел! Вон гора неизвестная, покрыта вечным снегом и с черными подпалинами по склону. Вон море, а на море звери морские гладкие, чайки. Ох, далеко зашли! Никакой русский не ходил так далеко! Наверное, даже Волотька Атласов!

    Подумал не без гордости: бес Ваньку не обманет. У Ваньки на всякого беса есть молитва. Но тут же оборвал себя: ой, не гордись, Иван! Гордость, она тоже от беса. Дошел или не дошел куда – это дело второе. Если б, может, не чугунный господин Чепесюк, если б не рыжий Похабин, никогда не увидел бы ни Якуцка, ни Камчатки, и уж, конечно, загадочных островов. Давно истлел бы в глухих российских лесах.

    3С сомнением, но внимательно озирал Иван вечереющие берега, прислушивался к негромким голосам уставших казаков. Господин Чепесюк стоял в стороне от костра, не подавая голоса, на ужин съел кусок птицы, отваренный в простой воде. Как всегда, думал о чем-то, вызывая короткие, как бы случайные, взгляды казаков. Все ждали, а вдруг скажет что-нибудь господин Чепесюк наконец? Вдруг объяснит новую землю? И конечно, как всегда, ждали, не проговорится ли, не выдаст ли – зачем они здесь? С каким ужасным приказом?

    Тишина.

    Темная вечерняя тишина.

    Устали, подумал Иван. Несколько недель шли во мгле, в тумане. В тесном помещении бусы не продохнуть, от качки половина казаков лежала пластом, а больше всего рыжий Похабин. Зато монстр Тюнька, как монах и сам Иван, оказался крепкий: по своей воле ухаживал за больными и падшими духом, вел долгие разговоры с Похабиным. «А и жизнь похожа на море», – умно и тяжело жаловался Похабин, отплевываясь в горшок, вовремя подставленный Тюнькой. «Да почему?» – недоумевал дьяк. «Откуда ж мне знать? Я не филозоф», – умно отвечал бледный Похабин, после чего, собственно, разговор заканчивался.

    Однажды ночью порывом ветра сдернуло с моря сырой туман, и перед измученными казаками открылось невероятное звездное небо с Большой Медведицей, к удивлению непривычно лежащей совсем по краю горизонта, как перевернутый пустой ковш. Пораженный таким зрелищем монстр Тюнька, расчувствовавшись, высказал Ивану самый главный, самый тайный грех своей жизни. Оказывается, он действительно служил когда-то военным писарем. Стоял с полком под Москвой, но служил плохо, поскольку постоянно употреблял ржаное винцо. Понятно, вследствие этого часто попадал на гауптвахту. Это Тюньку утомляло. Однажды в праздник, сидя под караулом, всерьез задумался: а зачем все так? зачем ему такие муки? зачем все люди гуляют, а он, несчастный писарь Тюнька, все свободное время теряет на гауптвахте, не имея ни денег в кармане, ни веселия в сердце? Может, бежать куда?

    Сразу возник вопрос: если бежать, то куда? а убежав, где прятаться? а спрятавшись, на что жить? – ведь в беглом состоянии денег у Тюньки вовсе не должно было прибавиться, даже наоборот, правильно считал он, денег у него станет меньше.

    К тому же станут его ловить.

    Ох, подумал Тюнька, хоть к дьяволу обращайся. С тем и уснул.

    А во сне предстали пред Тюнькой три мелких прельстительных беса. Все трое в человеческом облике, простые, веселые, одеты в солдатское платье, но хвосты, конечно, наружу. «Ты, Тюнька, не дурак, – весело сказали, – ты, Тюнька, умный, ты глубоко смотришь. Вот выдай нам, Тюнька, своеручное специальное письмо, а мы тебе принесем деньги».

    Обрадовавшись до глупости, писарь Тюнька, отсидев под караулом, уединился в пустой баньке, напустил в пузырек крови из собственного мизинца и кровью написал на листке следующее: «Аз, раб Божий, Тюнька, враз отрицаюся от Бога, и неба, и земли, и святые Божия веры, и соборныя Божия церкви и не хощу более нарицаться христианином, для чего предаюсь во услужение диаволу и буду его волю творить, в чем письмо мое своеручное».

    Еще кое-что добавил, а потом бросил письмо в омут при старой мельнице, – считай, прямо в руки бесам. Но почему-то бесы в первую ночь не явились. А не явились они и во вторую ночь.

    Тогда Тюнька вновь написал письмо.

    С тем письмом не менее десяти раз ходил он в разные пустынные места, там читал письмо вслух, лично и громко призывал к себе Люцыпера. Призывая Люцыпера, громко требовал у него богатства и воли, но дьявол не явился к Тюньке. Зато ночью сквозь игру пьяных фантазий донесся до Тюньки строгий глас свыше: «Обратись, дурак, и помилует тя!»

    Тюнька так испугался, что даже не решился пойти на исповедь.

    Всего боясь, ни на что более не оглядываясь, побежал в сторону Сибири, пока не остановился в Якуцке. Как человек грамотный, начал новую жизнь. А беглый он или нет, почему-то никто в Якуцке не спросил Тюньку…

    Иван обернулся к морю.

    Горбатый мыс, похожий на скелет кита, падал в море, весь изъеденный водой и ветрами. Кое-где мыс превратился в подобие каменного моста, грузно обвисшего на тяжелых, источенных водою быках. Далеко в море, там, где мыс ножом входил в кипень двух прибрежных течений, прыгали, как кипящая вода в котле, буруны. Буса на малом сшитом из одежд парусе давно миновала мыс и ушла за его очертания.

    Смотрел, дивясь: куда попали?

    Скальные нагромождения, обрывы, коленчатое растение бамбук, грозной щетиной утыкавшее склоны, одинокие голые скалы над водой – кекуры, отпрядыши, и совсем близко, прямо над головой, нависает отвесная каменная стена – будто гора провалилась, образовав бухту, везде густо усеянную камнями.

    Вот какая земля? Чья? Может, правда, прибило к Апонии? Может, за бамбуками на тихих полянах апонцы с румянцем на круглых щеках кормят с рук благородных оленей? Может, рядом во внутреннем, никому не известном средиземном апонском море, обсаженном кривыми сосенками, плавают бусы с робкими девушками?

    Кто знает?

    Так долго носило бусу в бурях и в туманах, что, может, в редкие минуты ясности кто-то видел русских в море и донес апонцам, а апонцы теперь, дождавшись их прихода, выгнали на склоны подвластных дикующих делать для устрашения военные артикулы? Может, за тем поворотом лежит веселый каменный город? Может, робкие апонцы, подвязав на затылке длинные волосы, бегут сейчас к медным пушечкам, готовясь залпом отметить появление русской бусы? Может, внимательно поглядывают на черную фигуру монаха?..

    Стоял, смотрел на игру сивучей.

    В плавание много чего насмотрелся, много чего наслушался.

    Одни казаки рассказывали о горной птице, живущей на реке Индигирке. Будто летает та птица даже в самый сильный мороз. Так сильно машет большими крылами, что теплом движений плавит затвердевший от хлада воздух. Другие рассказывали о большом красном черве. Кто-то из казаков, воюя на севере с чюхчами, якобы видел такого червя. Он может напасть из засады на целого оленя и убить его, сжав в кольцах. Красный червь проглатывает жертву целиком, потому как нет у него зубов. А потом долго спит. И крепко. Если наткнешься на спящего красного червя, никак не разбудишь такого червя, так крепко спит. Хоть руби червя на части, не просыпается.

    Дивен мир.

    Чувствуя мысли Ивана, гладкие морские звери сивучи, воротя усатые морды, подплывали близко к земле, щурясь, с улыбкой разглядывали непонятных людей, принюхивались к дымку, плывущему над берегом, над водой. С дымком сивучи, конечно, были знакомы, но дымок их тревожил. Это ведь вроде сперва просто дымок, а потом как грохнет гора, так и бежать некуда.

    Сладко схватывало сердце: вот как далеко зашли!

    Ровный накат, выпученные стеклянные глаза морских зверей, воздух тихо плывет, насыщенный теплыми запахами земли и травы, хруст сухих ракушек, небо и море страшно распахнуты во все стороны, даже неизвестно, где еще могут быть русские? И есть ли где-нибудь русские?

    Сладко сосало сердце: может, рядом Апония?

    Вспомнил старика-шептуна. Не врал, получается. Предугадал, что простой секретный дьяк будет отмечен вниманием царствующей особы и преодолеет всяческие препоны, доберется до края земли!

    По чертежику, который давно считал своим, знал на память все острова.

    Первый Шумчю, на который, говорят, ходили когда-то вор Анцыферов да вор Козыревский. Может, врали, все равно так говорят. Дальше маленький Уяхкупа, на который никто специально не ходит, даже курильцы заглядывают туда только на промысел. Весь тот остров – одна крутая гора, которая так часто дымит, что небо над нею не бывает чистым. Еще дальше Пурумушир… Там горы… Говорят, воры Анцыферов да Козыревский побывали на Пурумушире…

    И дальше, дальше – островок к островку…

    Вот куда вынесло бусу бурей?

    В море сам Иван превзошел многих. Когда самые сильные валялись плашмя, не могли смотреть ни на свет, ни на пищу, он, тихий секретный дьяк, был в силах стоять у руля. Иногда случалось так, что всех живых на борту оставались он, да чугунный господин Чепесюк, да еще монах брат Игнатий, да монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька. Каждый выстаивал на руле по нескольку часов…

    Обернулся.

    Господин Чепесюк стоял на сером плоском камне у кромки моря.

    Темная вода тяжелыми языками выкатывалась на берег, закручивалась, вскипала пеной, шумно взрывалась белой стеной, чтобы обрушиться на крепкого чугунного человека, смять его, унести без следа, но, встречая пески, камни, постепенно рушилась, рассыпалась, – лишь рваные клочья пены оставались под ногами тяжелого человека.

    4Грубый Тюнька уже час шумел под обрывом, ломился сквозь кусты, потом на секунду установилась над берегом тишина, прерванная внезапным высоким криком, полным ужасного возмущения. Еще через минуту из кустов, как пружина, выскочил все тот же дикующий, сильно удивив казаков своей ловкостью. Мохнатый, в птичьих шкурках, в бороде, как маленький боярин, выскочил перед людьми и застыл возмущенно. Но лук на этот раз был опущен.

    – Чего это он? – удивился Пров Агеев и, положив руку на нож, оглянулся на господина Чепесюка: – Может, зарезать?

    Казаки повскакали, хватая оружие.

    – Не трогать! – негромко приказал Иван. – Дикующий сам пришел. Не Тюнька его привел, а он сам пришел.

    И рукой твердо остановил вырвавшегося из кустов Тюньку.

    Вид у дьяка-фантаста был ужасен, одна щека расцарапана в кровь. За Тюнькой с ругательствами шли молодой казак Щербак и гренадер Потап Маслов. В руках у них поблескивали сабельки. То ли прорубались сквозь кусты, то ли хотели напасть на дикующего. «Вот оборотень! – ругался Тюнька. – Совсем загнали его под камень, а он вышел с неожиданной стороны». И спросил Ивана, оборачиваясь при этом к господину Чепесюку:

    – Связать дикующего?

    – Не надо, – снова поднял руку Иван. – Лучше, Тюнька, заговори с ним. Может, он родимец камчадалам?

    Дикующий удивленно наклонил голову.

    Бородатый, голова брита от уха до уха, зато позади оставлены длинные, связанные в косичку волосы, а в ушах костяные серьги. Немного успокоившись, смотрел на русских с тревогой, хотя и с любопытством. Так белка смотрит с ветки на что-то новое, даже поворачивал набок голову, как белка. Дескать, мне что? Я послушаю, а потом все равно убегу. Вот, дескать, сейчас послушаю и убегу.

    Господин Чепесюк медленно повернул к дикующему ужасное порубленное саблей лицо. Дикующий вскрикнул.

    – Вроде понимаю немного, – почесал голову Тюнька. – Еин-кмукаруа – это как бы он возмущается. Еин-кенкаруа – это он как бы жалуется. А киупи, киупи – это как бы угроза.

    – Ну? – нетерпеливо подгонял Иван.

    – А еще говорит, что самец он…

    – Почему самец? – удивился Иван. – Это, наверное, твои фантазии, Тюнька!

    – Нет, он сам так говорит.

    – Да зачем? Как понимать его?

    – Уверить хочет, что не баба он, а вовсе самец.

    – Да зачем? Разве без слов не видно?

    – Под обрывом не сильно разглядишь. – Тюнька ухмыльнулся. – Вишь, он какой круглый. Когда сквозь кусты лез, сзади казался совсем круглый, как баба. Я ж не знал. Я его немного схватил…

    – А борода?

    – Так он бежал ко мне задом, – признался Тюнька.

    – А ты его сразу лапать? – Иван хмуро цыкнул на оживившихся казаков. – Повешу, Тюнька!

    И нетерпеливо приказал:

    – Спроси, зачем ему борода? Почему ходит как боярин и кожа белая? Скажи дикующему, что государь у нас не любит бород. Носишь – плати. И еще спроси, точно ли он куши, мохнатый? И кто его родимцы на острове?

    – Так много, наверное, не смогу сказать, – покачал головой Тюнька и громко прикрикнул на мохнатого: – Еин киток осива! – И еще что-то сказал, а потом пояснил Ивану: – Он говорит, что он – куши.

    Иван нахмурился:

    – Спроси: почему так? Вот мы плывем и плывем, а на островах только одни дикующие. Где апонцы?

    Тюнька что-то сказал. Проворчал нескладно, как медведь, путаясь в загадочных звуках, но куши понял. Не выпуская лука из рук, присел на корточки у костра, подозрительно оглянулся на Тюньку. Потом, не скрывая изумления, обежал взглядом русских и, остановившись на господине Чепесюке, уже не спускал с него глаз, сразу признал за ним силу.

    Ивана это кольнуло.

    Ох, дикий край. По узкой отливной полосе, блестящей, как мокрое зеркало, ходили волны наката. Тяжелые пенящиеся языки жадно облизывали берег и вновь откатывались в море, все еще темное после шторма, заполоненное темными валами, толчеей – за мысом сталкивались сразу два течения, образуя сувой, толкушу, сквозь которую не так-то легко выскочить на чистую воду. А по берегу – сплошные непропуски, отвесные стены скального берега, падающего прямо в море, украшенные поверху разлохмаченными сосенками, выглядящими на все сто лет по своей узловатости, перекрученности, а ростом малые, ну в полтора человека, не более. Каждый ветер норовит их снести, и каждому ветру сосенки дают отпор…

    – Спроси дикующего, зачем прыгают на той стороне его родимцы? Зачем копья у них? Не поделили чего?

    Тюнька спросил. Куши отрицательно покачал круглой черной головой.

    – У мохнатых все хорошо, – пояснил Тюнька. – Радуются празднику, ходят деревня на деревню, а копья в руках и луки напряжены – так это танец такой.

    – Сам зачем здесь?

    – Говорит, проверял ловушки на лис.

    – Спроси, есть ли у куши имена? А если есть, то как его имя?

    – Говорит, он – Татал. Если по-нашему, то Черный. Или Черныш. Как хочешь.

    – Зачем кличка такая?

    – Говорит, родившись, запутался в материнской пуповине. Задохнулся до почернения, но все же остался жив. Потому и назвали его Таталом. По-нашему Чернышом.

    Иван с сомнением оглядел мохнатого:

    – Кожа белая.

    – Ну, отошла, – за куши ответил Тюнька.

    – Теперь спроси, как зовут остров?

    Тюнька долго спрашивал, не понимал, переспрашивал, снова не понимал. Потом ответил:

    – Симусир.

    – Ишь, занесло куда! – выдохнул Иван. – Поистине рукой достать до Апонии.

    – А деревенек здесь нет, – перевел слова куши Тюнька. – Совсем нет никаких деревенек.

    – Да как нет? Сами видели балаганы.

    – А Татал говорит, что совсем нет никаких деревенек. Куши сюда на время приплывают с других островов. С Итурпу, и с острова Чирпой, и с острова Ушишир. Вот на тех островах много деревенек. А сюда приплывают, чтобы меняться товарами, бить морского зверя.

    – Много набил?

    Куши кивнул, не отрывая испуганных глаз от чугунного господина Чепесюка. Чугунный господин Чепесюк его завораживал. Запустив пальцы во вьющуюся бороду, куши не спускал испуганных глаз с господина Чепесюка – наверное, никогда не видел таких людей.

    – Сколько куши на острове?

    – Говорит, немного. Приплыло, может, сто человек. Говорит, собираются уходить.

    – Зачем торопятся?

    – Непогоды боятся. Осенью здесь всегда непогода.

    – А Татал? Ну, Черныш, значит… Он сам-то с какого острова?

    – Говорит, с Итурпу.

    – Тоже уходит? Тоже боится непогоды?

    – Тоже боится. Но не уйдет, – не сразу понял ответ Черныша Тюнька. – Он, куши Татал, останется на острове. Говорит, останется на всю зиму. Говорит, что будет помогать духу. Сердитый дух Уни-Камуй требует себе помощника на зиму…

    Переспросил, чего-то не поняв.

    – Говорит, он, Татал, будет всю зиму помогать духу. Говорит, сердитый дух живет на горе. Зовут Уни-Камуй. Очень сердитый дух. Ходит зимой и летом вокруг горы, построил большой летний балаган, большую зимнюю полуземлянку, имеет некоторых переменных жен и робкого полоняника. Очень сердитый дух. Куши привозят ему пищу, дух ест.

    – Разве духи едят пищу?

    – Татал говорит, едят.

    – Врешь! – возразил Иван. – Не едят духи.

    Заспорили. Молодой казак Щербак утверждал, что русские духи, и немецкие, и всякие другие совсем не едят пищу, а гренадер Потап Маслов сказал, что погибшим в его полку всегда ставили на ночь чашку с крепкой водкой и, как правило, к утру водка исчезала. То есть он, гренадер Потап Маслов, не знает, едят ли русские духи, но пить они пьют.

    – Да как им пить, есть? – возмутился Иван. – У духов разве бывает тело?

    Задумались. Куши тоже задумался. Сидел на корточках перед костром, испуганно переводил взгляд с одного казака на другого, но чаще смотрел на господина Чепесюка, поразившего его воображение.

    Хитрей всех оказался Тюнька.

    – А зачем спорить? – сказал. – Посмотрите на Татала. Может, у них и духи такие, тоже дикуют.

    – А зачем дух сидит на горе?

    Тюнька долго, подбирая и путая чужие слова, расспрашивал Татала, потом пожал плечами:

    – Татал говорит, что на горе дух сидит по своей воле. Как бы сам по себе сидит. Пришел и сидит. Волосы у него длинные, светлые, как стружка. Нравится духу сидеть на горе. Никого не пускает на гору – ни куши, ни апонцев.

    – Апонцев? Он сказал апонцев?

    – Ага.

    – Они что, рядом? Они тут близко – апонцы?

    – Говорит, близко. Говорит, что лучше бы находились подальше.

    – Почему так говорит?

    – Плохой народ апонцы. Приходят на деревянных бусах, на особенных судах. Кладовые грабят, котиков бьют. Никого не слушают, один только дух Уни-Камуй запрещает шалить апонцам. Говорит, специально для того сюда пришел. Однажды вечером духа Уни-Камуя не было, а утром уже сидел на горе. А с ним полоняник. Дух Уни-Камуй при ясном небе может ударить молнией. А полоняник пищу стряпает духу.

    – Крупный дух? – встревожился Иван.

    – Не совсем крупный. Но сердитый.

    – Завтра, Тюнька, пойдем брать сердитого духа Уни-Камуя, так и скажи куши. Скажи, что мы русские. У нас с этим строго. Мы не какие-то апонцы, нас просто громом не напугаешь. Потому, как и пути у нас нет другого. Ведь пройти на ту сторону острова можно только через плечо горы. Спроси куши: проведет нас на ту сторону острова?

    Тюнька спросил.

    Куши, кажется, колебался.

    – Уговорим, – твердо решил Иван. – Спроси, Тюнька, видел ли сердитый дух наше судно?

    – Видел, – перевел Тюнька бормотание дикующего. – Сердитый дух Уни-Камуй думает, что апонцы пришли. Очень сердится. Говорит, сильно накажет апонцев. Очень сердитый дух.

    – Скажи дикующему, пусть садится к котлу.

    Иван глянул на казаков, собравшихся вокруг варева, и уже Тюньку спросил:

    – Не сбежит дикующий? Хочет с нами дружить против сердитого духа?

    – Говорит, не сбежит. Говорит, проведет нас к родимцам. Только сердитого духа, говорит, не надо тревожить. Говорит, что проведет нас стороной, а то дух молнией ударит.

    – Не верю, – негромко сказал молодой казак Щербак, все еще сердитый на пронырливого куши. – Он это все говорит для хитрости. Ляжем спать, а он зарежет кого-нибудь. Связать надо дикующего.

    – Нехорошо, – покачал головой Иван. – Нехорошо связывать гостя. Он как бы согласился с нами дружить.

    Кивнул задумчиво:

    – Может, дать дикующему чашку ржаного винца?

    Тюнька жадно облизнулся:

    – Зачем дикующему? Ты мне дай. Я буду хорошо караулить. Я не сомлею. У меня мышь мимо не пробежит.

    Повторил уверенно:

    – Мне дай.

    – Никому не дам, – нахмурился Крестинин. – А дикующий и без винца не сбежит. Мы за ним присмотрим. И ты, Тюнька, не храбрись. Больно смелый. Ты лучше выспись. Нам завтра много чего предстоит. Я хочу, чтоб все отдохнули. – И перевел взгляд на дикующего: – Всем спать. Без шумства и хитростей.

  

  
    Глава II Cердитый дух Уни-Камуй

    1Утром дрогнула вода, вздохи стали слышней, начался отлив.

    Оглядываясь, пересекли основание мыса, сильно засоренное морем.

    Валялся под ногами бамбук – гибкий, заостренный, как копья, перевязанный иногда кропивной веревкой. Может, морская снасть, апонцы пользуются. На мокрых камнях зеленела неизвестная скользкая пузырчатая дрянь, как моченый горох. Ступи на нее – лопалась, как пищальный выстрел. Похрустывали ракушки. Но больше всего дивило казаков жидкое стекло медуз. На взгляд – чистый кисель, а не продавишь. В мелком озерце, оставшемся на отливе, встретили серенького, будто пылью присыпанного восьминога, зачем-то замешкавшегося. На казаков восьминог поглядел брезгливо, но с состраданием.

    Шли осторожно, часто поминали сердитого духа Уни-Камуя.

    Вот что за дух? Почему сердитый? Почему принимает пищу и живет с переменными женами? И ведь имя какое!

    Шли настороженно, поглядывали на заснеженный, а где закопченный верх горы. Только к желтому бамбуку сразу привыкли. Руками его не сломаешь, шуршит, а под саблей все едино ложится. Шли, как подсказывал проводник. Дух Уни-Камуй всегда ходит по одной тропинке, объяснял он, испуганно оглядываясь на господина Чепесюка. У сердитого духа вытоптана вокруг горы тропинка, он ходит по ней. Ни один куши не смеет вступать на след духа, а тех, кто на такое решался, дух убил. Убил он и апонцев, которые пытались подняться на гору. А одного с давних пор держит при себе.

    – Зачем? – громко спросил Тюнька.

    Чувствовалось, что хочет, чтобы слышали его и господин Чепесюк, и секретный дьяк. Хотел, чтобы оценили его усердие. Видно, всем горлом ощущал Тюнька давно обещанную петлю, хотя про себя решил: если не заслужу прощенья – сбегу. Островов много, на каждом жить можно. У местных куши, говорят, женщины белые, можно жить с белыми женщинами, загорался Тюнька. Если дух с ними живет, значит и он, Тюнька, сможет. Даже облизнулся. Переспросил громко:

    – Зачем сердитый дух держит при себе апонца?

    – А помогает апонец духу…

    – Чем?

    – Ну, стряпает пищу, ну, учит слова…

    – Апонские? – уточнил Тюнька, оглядываясь на Ивана и на господина Чепесюка.

    – А других у них нет.

    Пока шли берегом, дивились – там и тут валялись легкие, истертые водой и песком лаковые апонские тапочки, принесенные морскими течениями. На некоторых сохранились картинки – то ветка сосны, то яркий цветок, то такое растение, о каком в России никогда не слышали. Но дело, конечно, не в рисунках – мало ли что можно нарисовать? Дивились другому: вон сколько тапочек, а все на одну ногу, на левую, никак не подберешь пару. И размером малы. Или, решили, апонцы всегда пользуются тапочком только на левую ногу (правая, может, велика, или густо мохната, или, может, совсем не надо для нее тапочка) либо это какое-то особенное колдовство сердитого духа.

    До последнего додумался дьяк-фантаст. Казаки, пугаясь, ругали Тюньку. Иван тоже напомнил:

    – Повешу.

    Но если честно, то и сам не мог понять: почему, правда, все тапочки на одну ногу, на левую? Неужто апонцы активно пользуются только левой ногой?

    Не верилось. В бумагах, относившихся к прикащику Атласову, читал, что апонец Денбей, барин из Осаки, привезенный Атласовым государю, ничем таким особенным не выделялся. Окрестили апонца, дали ему русское имя Гаврила, учил он русских робят апонскому языку и в разности ног никем не был уличен.

    Дивен мир, созданный тобой, Господи.

    2На плечо горы поднялись тропой, хорошо натоптанной в бамбуках.

    Забусил легкий дождь, мир сразу потемнел, наливаясь влажноватой и теплой чернью. С плеча горы увидели длинный мыс, в его скалистой голове пенились сулои – вода вскипала, струи, рождающиеся на спорных течениях, образовывали плотную белую толчею. Глянув на безмерный горизонт, в пустоте которого, ничуть не разрежаемой воздухом и водными пространствами, все равно что-то угадывалось, Иван вдруг сильно затосковал, будто толкало его под сердце какое предчувствие. Это как же так велика Земля, если даже на ее краю снова впереди что-то угадывается?

    Решил: коль вернусь когда-нибудь в Санкт-Петербурх, прочно осяду в опрятном домике доброй соломенной вдовы Саплиной. За усердие получу крепкую деревеньку от государя, оценит Усатый мои труды. Жить стану на царскую милость, спокойно составлю такой чертеж земли, чтобы человек, даже неопытный, взглянув на него, мог сразу понять, куда и какие пути ведут, где какие острова имеются, где проживают люди, а где совсем никого нет, даже животных, одни только льды или, наоборот, пески, все живое сжигающие.

    Усмехнулся. Чертежик, с которым шел на Камчатку, который сам начертал еще в Санкт-Петербурхе, оказался не совсем точен.

    Укололо сердце: сам?

    Ну, сам начертал, конечно. Это только составил его какой-то Козырь, бунтовщик, убивец государевых прикащиков, следы которого затерялись в Сибири… То есть все равно как бы и не мой чертежик, но это ничего, утешал себя, это теперь не имеет значения… Теперь свой составлю!.. Но грыз, грыз в сердце ужасный червь: а вдруг жив тот Козырь, вдруг однажды объявится?

    Огляделся.

    Приказал Тюньке:

    – Пусти Татала вперед.

    И снова перехватил краткий взгляд чугунного господина Чепесюка.

    В России господин Чепесюк на Ивана смотрел равнодушно, будто заранее знал, что с ним произойдет. Смотрел на Ивана не как на человека, а как на нечто такое, что не стоило сильного внимания. Только после драки в кабаке, когда Иван побил многих хороших мужиков, впервые уловил в оловянных глазах господина Чепесюка нечто вроде тайного удивления. И это удивление стало расти, потому что после Тобольска Иван стал пить мало, сорвался только в Якуцке. Будто увидел господин Чепесюк в Иване что-то такое, чего еще сам Иван не знал. И срыв в Якуцке, когда Иван попытался повесить дьяка-фантаста Тюньку, но при этом выгодно выбил у местного начальства припас и лошадей, уже не разочаровал его. Все чаще господин Чепесюк не вмешивался в распоряжения Ивана. А в Якуцке без слов дал понять, что нет у него к Ивану ни презрения, ни равнодушия, а есть только какой-то свой особенный, пусть и потаенный интерес.

    Дорожную книгу, «Рассуждение о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого», Иван после Якуцка поручил вести монстру Тюньке. Подражая Ивану, монстр так писал:

    «…В этом дистрикте на глухой речке имеется высокая скала с рисованными фигурами. Те фигуры будто объяты гневом. Каждая напоминает ангела, даже крыла за спиной видны, но ангелы так сильно разгневаны, что невозможно разглядывать их фигуры без явственного стеснения сердца, ибо сказано – в гневе ангелов дьявол рождается».

    Тюньку волновал гнев ангелов.

    «…И в том же дистрикте слышал такое поверие. Коль звенит в каком ухе – немедля перекрестись и ничего не задумывай. Когда звенит в ухе, это ангел-хранитель записывает твои грехи в книгу жизни, чтобы впоследствии представить Богу. Делая записи, ангел-хранитель спорит с сатаной, и если кто в тот момент немедля не перекрестится или вдруг задумает что-то корыстное, то ангел неохотно уступает его душу сатане и отходит с рыданием».

    И так далее.

    3Через плечо горы вела хорошо убитая тропинка.

    Такая же тропинка двойным кольцом окружала вершину.

    Каждый день, пугливо объяснил куши Татал, по верхней тропе неторопливо проходит сердитый дух Уни-Камуй. Сам маленький, только ноги у него большие. Крепко ставит большие ноги сердитый дух Уни-Камуй, идет неспешно, но непреклонно. А если отдых у сердитого духа, то посылает на некоторые специальные места своего полоняника апонца или какую из своих переменных жен – следить за состоянием моря. Обзор тут хорош. Если появится апонская буса, можно задолго вычислить, где именно может она торкнуться в берег. Торопиться сердитому духу некуда. Он кладет на плечо молонью и неукротимо идет туда, куда направляются апонцы. А затем наказывает их.

    Дивны дела твои, Господи. Не солгал мохнатый.

    Остановились, не дойдя до некоей стены, выложенной из цельных камней, – стена возвышалась по грудь взрослому человеку, закрывая единственный выход на широкую поляну, украшенную накрепко врытым в землю большим столом, высоким деревянным летним балаганом на сваях и подземной полуземлянкой, обложенной сверху дерном. Полуземлянка, показалось, совсем как у камчатских нымылан – ни окошек, ни дверей, только в куполе круглая дыра, сквозь нее можно спуститься вниз по лесенке. Дым очага выходит через то же отверстие. Дым, кстати, и сейчас легонько вился над полуземлянкой.

    Дав знак затаиться, Иван метнул камешек через стену.

    На легкий шум выглянула из полуземлянки страшная рожа и сразу спряталась внутрь, как втянулась в землю. Вот загадка, подумал Иван. Зачем духу полуземлянка? И казаки внимательно озирали увиденное.

    Летний балаган рассохся, раззявил во все стороны широкие щели, но все равно казался обжитым. Да и не казался, а был обжитым. И щели не в упрек. Может, оставлены специально. Прильни к любой, сразу увидишь все, что захочешь. Если сердитый дух жил в балагане, то видел все, что творится на море и на этой стороне острова. А на середине поляны на деревянной перекладине, как на виселице, что сразу не понравилось дьяку-фантасту Тюньке, вялилась крупная красная рыба. Не знать бы, что здесь обитает сердитый дух, так и подумали бы, что человек.

    – Ну, где дух? – шепотом спросил Иван. – Почему не мещет молоньи?

    Куши Татал, пугливо спрятав голову в ладони, кивнул в сторону. Если, дескать, умру, подсказал этим кивком, то только так, головой в ладони, – страшного не увижу. И все, конечно, глянули в ту сторону, куда кивнул куши.

    …и увидели голый, засыпанный обломками камня, склон скалистой горы, величественной, похожей на перевернутую заиндевевшую воронку. И они – многие маленькие тщетные люди, стоят всего только на каменном плече горы перед неизвестной поляной.

    …и увидели снежный язык ледничка, черный от выпавшего откуда-то пепла, устоявший под неярким, но теплым курильским солнцем, только звонко, как слюну, пускающий из-под себя мутные струи ручьев. Звон воды был ледовит, внятен и слышен за много шагов. Даже не видя, легко было представить, как, достигнув обрыва, ручьи начинают свергаться вниз, окропляя берега и рассеиваясь в воздухе, как дождь.

    …и увидели неширокую натоптанную тропу, ведущую от бамбуков к ледничку. На ледничке тропа тоже была хорошо убита, слегка виясь вправо-влево, а пересекая снежный язык, тропа таинственно уходила за край горы.

    …и увидели – из рыжих бамбуков, твердо ступая по льду короткими сильными ногами, слегка прихрамывая, точнее, слегка волоча левую ногу, наверное не совсем хорошо сгибавшуюся в колене, неукротимо выдвинулся невысокий человек в мохнатом платье и с ружьем через плечо. Голова человека была в светлых и длинных кудряшками волосах и очень большая. Багинет был примкнут к ружью по-военному, на боку висела настоящая сабелька. Издали было видно, что сильно сердитый дух. Хотя зачем духу вооружаться?

    Твердо ступая по льду, хорошо, видимо, зная, что делает, сердитый дух или человек в мохнатом платье шел так, будто находился на казенной службе. В своей неукротимости неизвестный сердитый дух или человек казался собранным, деловитым, совсем не в пример другому странному существу, тоже облаченному в мохнатое платье, тоже старающемуся углядеть все вокруг, но при этом жалкому, согбенному, часто оглядывающемуся на море. Оба они – и сердитый дух Уни-Камуй, и согбенное существо – часто смотрели вниз, на берег, не замечая казаков, поднявшихся на плечо горы. И понятно было – смотрят они на море не просто так, не бесцельно. Они явно сознавали, что именно хотят увидеть на море.

    – Неужто нас? – шепотом удивился Иван. И добавил изумленно: – Это ж ненастоящая у духа голова! Это парик на сердитом духе!

    И все посмотрели на господина Чепесюка, но господин Чепесюк промолчал.

    Существо, следовавшее за сердитым духом, прихрамывало, как и сам дух, но выглядело не столь неукротимо. Оно часто, чаще, чем дух, суетно поглядывало на море. И казаки смотрели на море. Но был пустынен его круг на всем протяжении. Ни бота, ни бусы, никакой камчадальской лодки… Ни русский, ни апонец, ни дикующий – никто не портил утренней ясности… От этого еще больше высветилось в сознании Ивана – да зачем же так делает сердитый дух? Почему зовут его Уни-Камуй, почему на вид он явно нерусский, а несет на плече настоящее русское ружье? И зачем сердитому духу настоящая русская сабелька на поясе? И зачем при духе присутствует столь маленький, согбенный, странный человечек, что даже издали видно – это совсем не сильный человечек… Да и сам дух… Почему такой некрупный? Идет неукротимо, а на вид некрупный. От силы ростом по плечо Ивану, не больше.

    Молча затаились за холодными камнями.

    Сердитый дух Уни-Камуй и согбенный его спутник шли, нигде не останавливаясь, сердито оглядывали море и берега. Знали, что если подойдет к острову враг, то только с моря. Может, правда, видели вчера бусу, отправившуюся на ту сторону острова, – черного монаха на носу, рыжего Похабина на новом руле. Потому теперь и шли непреклонно, что в любой момент готовы были обречь врага на выстрел из пищали.

    Монстр Тюнька жадно глянул на бугор полуземлянки.

    «Вот, – жадно шепнул, – cейчас гляну в полуземлянку. Не могут там обитать только одни самцы!»

    «А чего глядеть?.. – тоже шепотом возразил Иван. – Самцы на горе… Вон несут ружье с багинетом… За самцами надо следить…»

    «Так я в полуземлянку?..»

    «Повешу!.. – шепнул Иван. – Слушай меня… Свистни негромко… Посмотрим, испугается ли дух?»

    Приподнявшись над каменной стеной, Тюнька негромко свистнул.

    Обычно как бывает? Вот ты свистнул, и тот, кого хочешь испугать, согласно пугается. Сначала как бы застывает, а потом бросается в укрытие, где потихоньку приходит в себя. А здесь все произошло не так.

    В разительном повороте, и доли секунды для того поворота не потребовалось, сердитый дух Уни-Камуй, только что неукротимо прихрамывавший по тропе, в каком-то неистовом повороте, совершенно не представимом при его мохнатом развевающемся платье, повернулся и страшно выпалил из пищали, разбив пулю о камень в каком-то вершке от лица безумно побледневшего монстра Тюньки. Такой белый на ледничке монстр, конечно, был бы теперь малозаметен, но на фоне черной стены он светился как фонарь. Не теряя ни мгновения, бросив пищаль для перезарядки в руки согбенному мохнатому спутнику, сердитый дух сразу бросился вверх на приступ с обнаженной сабелькою в руке.

    Вот какой дух! – с одобрением подумал Иван. Совсем сердитый.

    Повинуясь знаку Ивана, казаки выпалили сразу из двух пищалей, чтобы сердитый дух мог одуматься. Приказ был не вредить сердитому первым залпом, но присмотреться, что это за существо.

    При грохоте выстрелов сердитый дух Уни-Камуй заученно бросился на землю.

    Так же заученно бросился на землю его согбенный спутник, не переставая возиться с пищалью. Наверное, скусывал патрон. И все это время маленький, но сердитый дух сильно ругался.

    – Чего это он?

    – Молчи, Тюнька. Видишь, дух не в себе.

    – Так зачем по-русски ругается? – потрясенно шепнул Тюнька.

    – А я знаю?

    Тюнька изумленно потряс головой.

    На шум выстрелов выглянули из землянки теперь уже целых три ужасные рожи с распущенными волосами – наверное, самки – и завыли громко, уныло, впрочем так же быстро спрятавшись, как только обнаружили во дворе Тюньку.

    Переменные жены, решил Иван.

    – Ишь как ругается! – покачал головой Тюнька. – Сейчас распалит себя, схватит сабельку и кинется!

    Но ни по одному пункту Тюнька не угадал.

    – Апонцы! – крикнул по-русски дух из-за камня. – Сколько вас? Зачем пришли? Почему стреляете?

    И то же самое согбенный человечек прокричал на странном незнакомом языке – может, на апонском.

    Иван глянул на господина Чепесюка и спросил тоже по-русски:

    – Зачем стреляешь, товарищ?

    – Какой я тебе, апонскому псу, товарищ? – сердито ответил дух. – Ни один апонец не должен всходить на сию гору. Пока я здесь, ни один апонец не взойдет на сию гору. Сия гора принадлежит моему государю, все то – его исконные земли. Коль попробуете подняться, всех убью.

    – Не убьешь, Уни-Камуй, – стараясь не сердить духа, мирно ответил Иван. – Хоть ты и сердитый, да тебя мало. И спутник у тебя согбен, коромыслом ходит. А нас много, мы крепкие. Шалить начнешь, снимем с тебя шкуру и повесим на сушилку для рыб, чтобы другие духи добру учились.

    Дух нехорошо, не по-товарищески выругался:

    – Почему по-русски разговариваете? Совесть ваша где?

    – У казака совесть не своя – государева! – на этот раз крикнул Тюнька и, поняв, что стрелять больше не будут, совсем осмелел. – Сам зачем говоришь по-русски, дух Уни-Камуй? Тебе такое не полагается.

    И добавил презрительно:

    – Побьем тебя!

    – Апонцев против меня всегда было больше, – обидно засмеялся лежащий за камнем сердитый дух. – Только я их всегда побивал, потому как у меня понимание боя. – И кудряво, по-русски, совсем уже не по-товарищески выругался.

    – Ты кто? – крикнул Иван.

    – Я верный раб государя. Куда он взглядом укажет, туда иду. Прикажет запытать меня, и это буду терпеть. Прикажет врагов побить, и это сделаю. Как верный раб государев, не потерплю на государевой земле никаких апонцев!

    – Да какой государь-то?

    – Один у меня государь – Петр Алексеич. Ему служу!

    – А ты имя свое скажи, если ты не сердитый дух!

    – Его императорского Батуринского полка маиор Яков Афанасьев Саплин!

    – Маиор! – ахнул Иван.

    Сколько раз мечтал, что вернет соломенной вдове неукротимого маиора, что сильно обрадуется добрая соломенная вдова, и вот – случилось! Даже испугался, что не может так быть. Слишком велика земля, чтобы так просто наткнуться на некоем уединенном острове на маиора.

    А ведь наткнулся.

    – Маиор! – крикнул. – Сколько вас на острове?

    – Русских – один я, – настороженно ответил неукротимый маиор Саплин, искусно прячась за камнем. – А со мной полоняник-апонец да некоторые переменные жены.

    – В чем нужду терпите?

    – Мы ни в чем не терпим.

    – Яков Афанасьич, да зачем стоишь на острову в одиночестве?

    – Гору серебра охраняю. Хожу вокруг, растаскивать не даю гору апонцам. Гора наша русская, исконная, а те апонцы высаживаются и нагло отщипывают без спросу, наносят урон государству и государю. Волею государя Петра Алексеича воспретил всем путь через гору, жду русской помощи.

    И сам крикнул неукротимым, но вдруг предательски дрогнувшим голосом:

    – Вы кто? Может, не апонцы?

    – Мы государевы люди, Яков Афанасьич. Мы тоже люди императора Петра Алексеевича, Отца Отечества.

    – Почему Отца?

    – Русские адмиралы за великия победы его титул такой представили. Отец Отечества, Петр Великий, Император Всероссийский. Он шведа побил.

    – Как?! – неистово вскрикнул, слегка приподнимаясь, сердитый дух, и в голосе его пробилась слеза гордости и умиления. – Победил государь, встал на море? Неужто наконец побил шведа?

    – Побил.

    – А матушка-полковница здорова ли?

    – Очень здорова, маиор. А для тебя храню в кармане письмо.

    – Да от кого?

    – От доброй вдовы Саплиной.

    – Да почему вдовы?

    – Думали, погиб ты, Яков Афанасьич.

    – Жив, жив я! – неукротимо вскричал маиор, смело поднимаясь во весь свой невеликий рост. И даже укорил Ивана: – Неверие – зло большое. После шведов, может, главное. – И спросил: – Как твое имя, человек из России?

    – Иван Крестинин. Официальный секретный дьяк.

    – Ну? Знал Крестининых. Отчего ж ты в секрете? Может, привез пудры для парика?

    – Да какая ж у меня пудра?

    – А ты поднимись над камнем.

    – Не будешь ли стрелять, маиор?

    – Не буду.

    Иван без колебаний поднялся.

    – Может, это и ты… – после долгого рассматривания раздумчиво произнес маиор. – Пока не знаю… Много прошло времени…

    И спросил:

    – Где буса, на которой пришли?

    – Пошла на ту сторону. Чиниться и дикующих придержать.

    – Я видел вас вчера. Думал, апонцы. Почему поп стоял на носу?

    – Так то брат Игнатий. Хорошо смыслит в морском деле.

    – Как? Поп поганый? – выругался маиор.

    – Да почему ж поганый?

    – Да потому, что я сразу его узнал! И кличка ему – Игнашка.

    – Почему так говоришь?

    – Да потому, что он поп поганый! – непреклонно повторил маиор. – Я чувствовал, что он здесь появится. Может, это и хорошо. Я слово дал повесить того попа! Мне такое право дано государем – вешать изменников! – Неукротимый маиор, прихрамывая, волоча левую ногу, с сабелькой на боку, смело направился к казакам, за ним испуганно последовал полоняник-апонец с коротенькой косичкой на голове и в руках с тяжелой пищалью. – Я слово дал, что самолично смажу веревку для того попа поганого сайпой. Сайпа – это ворвань, хорошо прокипяченная с золой, – объяснил маиор, изумленно разглядывая господина Чепесюка, будто кого-то в нем узнавая. – Я слово дал, что самолично вздерну попа.

    – Выходит, знал брата Игнатия?

    – Даже очень знал!.. – маиор Саплин остановился напротив Ивана и смело уставился на настороженно поглядывающих в сторону полуземлянки казаков. Добавил, как сплюнул: – Он поп поганый, другим быть не может! В миру звали проще его. Козырем.

    – Козырем? – изумился Иван.

    – Да он, он! Вор и бунтовщик! Убивец камчатских прикащиков! Тварь, возмущающая мир Божий.

    – Быть такого не может, – сказал Иван на всякий случай. – Говорят, что вора Козыря запытали до смерти в Санкт-Петербурхе еще два года назад. А еще говорят, что раньше убили под Тобольском. А еще говорят, что и того раньше казнен он медленным копчением далеко в Сибири. А еще говорят, что до сих пор в смыках сидит в некой тюрьме. Не мог бы я не знать, что это Козырь. Служит со мной человек, знавший его.

    – Как имя человека?

    – Похабин.

    – Ну, вот видишь? – засмеялся маиор и, странно, как птица, моргнув, уставился на господина Чепесюка. – Многие хотели бы закоптить вора Козыря до смерти. А он ловок. У него принсипов нет. Коль надо, наденет рясу монаха, а надо, человека убьет. Под Тобольском, например, не думая, убил священника за то, что тот не хотел его исповедать. В другом городе столкнул малого ребенка с моста за то, что ребенок побежал навстречу. Говорят, лукавым волшебством умеет разлучать людей, зимой ходит босиком и демоны у него в услужении. Не имей демонов, – сплюнул, – не попал бы я и на этот остров. Монах сегодня идет благостный; глядя на него, люди умиленно дивятся: «Вот брат Игнатий пошел на моление», а завтра, пьяный, спит тот поганый Игнашка в алтаре, таскает за бороду церковного сторожа за угар в церкви, самому архимандриту грозит: вот ты, дескать, хочешь в железную чепь меня заковать, а я сам тебя закую! – Маиор с чувством прижал кулаки к груди. – Такого человека, как вор Козырь, запытать трудно. Козырь – это зло. После шведов, может, главное.

    И обнял Ивана.

  

  
    Глава III Неукротимый маиор

    1– …И стал я, как тот Мелхиседек, что жил в чаще леса на горе Фаворстей. Семь лет ел верхушки растений, лизал траву, но дерзко, по-старинному растущую бороду резал ножом, резал и длинные волосы, не нарушал приказ государя, помнил его отеческую аттенцию. Носил парик, хранил в сердце поучение государя, обращенное лично ко мне на одном куртаге. Без принсипов нельзя, маиор, сказал мне тогда доверительно государь. Он сильно в тот вечер был весел, выделывал прыжки-каприоли, всех увлекал в цепочку, чтобы без исключения веселились и дружески плясали кеттентанц, а потом, отдыхая, поднес чашу крепкого. Деятель без принсипов, маиор, сказал мне государь доверительно, при первой сложности впадает в десперацию, сильно теряется, а значит, ему не управлять следует, а трудиться на ином поприще. Рыть каналы, к примеру, или валить лес. И то и другое, маиор, всегда будет надобиться России.

    Неукротимый маиор обвел слушающих торжествующим взглядом и особенно остановился на господине Чепесюке.

    – …И пошил я кафтан из легких шкур. Может, не похож на венгерский или немецкий, но пошит не ниже колен, как того требует государь, и производит благоприятное впечатление. И за все годы не пробовал ни капли никаких вин, никаких елексиров. Ни ренских, ни романеи, ни процеженных. И ни пива с кардамоном, и ни медов малиновых и вишневых, – с горечью добавил неукротимый маиор. – Сделав фриштык, при любом состоянии духа и атмосферы, каждый день бодрым шагом обхожу гору, тем самым вводя любого противника в сильную олтерацию. В сильной растерянности противник взирает на меня, боясь приблизиться к берегам, и всегда сильно пугается белого парика, долженствующего указывать на мои принсипы. Так частым обхождением с неприятелем и укрепляю врожденную смелость.

    Поедая печеное мясо сивуча, казаки пораженно слушали маиора.

    – …Делай что должно, и пусть будет что будет! – заключил, ударив кулаком по столу, неукротимый маиор. – Отеческая аттенция моего государя так велика, что по-настоящему до сих не могу донести ее до сознания мохнатых куши, впрочем согласившихся с давними долгами России.

    Маиор гордо вскинул голову, одетую в свалявшийся, но когда-то светлый парик, и с некоторым сомнением оглядел казаков, прочно утвердившихся за деревянным столом, надежно, как в кабаке, врытым ножками в землю.

    – …А что касается нежных баб, – сказал он, кивнув в сторону летнего очага, вокруг которого толпились страшные рожи, выглядывавшие раньше из полуземлянки и при ближайшем рассмотрении оказавшиеся не столь уж и страшными. – Что касается нежных баб, так то сожительницы мои, иначе переменные жены. Как бы считаю их сервитьерками. Каждая принята мною в пользу России. Которая меньше, та Афака. А побольше – Заагшем. А та, которая воду льет в горшок, та Казукч, иначе Плачущая. Бывает так, что, как чайка, плачет на плохую погоду. Это большое зло. После шведов, может, главное.

    Маиор стремительно вскинул голову, одетую в белый парик, – не усмехнулся ли кто? Но никто не усмехнулся.

    Как и всё в хозяйстве неукротимого маиора, переменные жены Афака, Заагшем и даже Казукч, Плачущая, оказались существами основательными, крепкими, в их раскосых пугливых глазах мелькало и совсем не пугливое, даже бесстыдное любопытство, особенно у меньшой Афаки, то и дело стреляющей взглядами то в сторону длинного жилистого монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньки, то в сторону секретного дьяка Ивана Крестинина. Хихикая, бесстыдно прикрывая немытое лицо ладошкой, но почти не пряча полуоткрытую круглую грудь, Афака, как действительно искусная сервитьерка, положила перед маиором небольшую курительную трубку, выточенную из корешка березы и мамонтовой кости. Табак стоял тут же в лакированной ступе. Когда маиор разжег трубку, на казаков пахнуло дьявольским ароматным дымком.

    – Уйди! – гневно прикрикнул неукротимый маиор, перехватив бесстыдный взгляд Афаки, брошенный на дьяка Тюньку. – Спрячься в полуземлянку!

    Иван усмехнулся.

    – Не думай о плохом, Яков Афанасьич, – успокоил он маиора. – Человек, на которого так нескромно смотрит меньшая Афака, – это монстр Тюнька, бывший якуцкий статистик и дьяк. Виновен в нанесении огорчения государю. У меня приказ повесить его, чтобы впредь дело лучше знал.

    – Так почему не повесить? – горячо вскричал маиор, вскакивая. – Зачем тянуть?

    – Успеем, маиор, – кивнул Иван успокаивающе. – Тюнька многое знает и хорошо говорит. Не чужд последних веяний, а также многое может рассказать. Потом уж повесим.

    Тюнька, опустив голову, смиренно кивнул. Маиор успокоился.

    – …Сожительницы мои просты, как морские звери, – пуская ароматный дым, пояснил он, грозно озирая казаков. – Дни проводят в экзерцициях и в трудах. Меньшая Афака, хоть и меньшая, но так воинственна, что сам посылаю ее к досмотру горы. При выходе на досмотр строевым шагом отзывается послушно на военный пароль Селебен, что значит Серебряная. – Маиор грозно повел плечом. – Так поначалу я гору назвал – Селебен, вся в серебряных потеках, как в соплях. Потом на такой пароль перевел воинственную Афаку. Когда открыл гору серебра, сразу решил, что теперь не потеряется ни одного кусочка. Sie ist meine! – сказал себе. Она теперь моя – иначе, России! Без принсипов никак нельзя, – покачал головой маиор. – Без принсипов тяжело даже дикующим. Случалось, в один день отгонял от острова сразу по две апонские бусы. Выходил на берег, сильно стрелял. От моей стрельбы апонцы приходили в полную десперацию. А если выходил кто-то на берег, бросались на него с сабельками – я и переменная жена Афака.

    – Ну? – не поверил Иван. – И Афака с сабелькой?

    – Зарубила не менее двух апонцев, – гордо кивнул неукротимый маиор, и Афака издали бесстыдно улыбнулась, прикрывая маленькой ладошкой не полуобнаженную грудь, а темную щеку.

    – Без принсипов нельзя, – подтвердил неукротимый маиор. – К дикующим, как велел государь, питаю отеческую аттенцию. Если кому не нравятся мои переменные жены, пусть не смотрят, – маиор Саплин, как небольшой орел, резко повел маленькой головой вправо и влево. Для убедительности сдернул свалявшийся парик. – По ордеру имею право на денщиков. Раньше брали в денщики татарских мальчиков, – маиор строго взглянул на господина Чепесюка. – Теперь затруднения. Но официи своей не забыл: пусть бабы, но служат как денщики. Сказано одним умным человеком: «Кому воду носить? Бабе… Кому биту бить? Бабе… А за что? А за то, что баба…» – Маиор неукротимо осмотрел казаков. – Баба – зло. После шведа, может, главное зло. Держу переменных жен как денщиков, как сервитьеров, ни в чем не даю воли. Ну, иногда только разбрасывают по полу свежие стружки, почитая их за своих глупых богов. Если захотят, даже приносят глупым богам мелкую жертву. Кричат негромко – ту! ту! А Казукч плачет при этом. Как чайка на непогоду. Совсем глупые. Только я своей официи не забыл. Строго охраняю богатую русскую гору Селебен, чтобы не расхитили апонцы богатства.

    – Неужто вся гора из серебра? – удивился Тюнька. Спрашивал маиора, а сам, как монстр, косился на меньшую Афаку, на дикующую девку Селебен, часто и пугливо поглядывающую на него издали.

    – Вся из серебра, – подтвердил маиор. – Потому и подбирался к ней вор Козырь. Не поп, а чистая сволочь! – крикнул маиор, впиваясь взглядом в чугунного, ни разу не дрогнувшего своим страшным изрубленным лицом господина Чепесюка. – Когда собирался на острова, тот поп поганый Игнашка в Нижнем острожке меня полгода уламывал. Показывал прельстительные чертежики, рассказывал о пути до Апонии, говорил, что не раз ходил в море. – В голосе маиора проскользнула нотка ревности: – Говорил, что сам учинил подробный чертежик каждому острову, лежащему за Камчаткой, и, дескать, сам немало пострадал в боях от курильских мужиков на устье Худушагана-реки. Может, и плавал, поганый, только зря я ему поверил. Известно, языками клятвопреступников играет дьявол. Только позже узнал, что тот поп, будучи еще Ивашкой в миру, жестоко убивал камчатских прикащиков. Может, потому и бегал на острова, что боялся наказания.

    В глазах маиора вспыхнул неукротимый огонь:

    – В бумагах хвастливо утверждал поп Игнашка, что никто так далеко, как он, не ходил на острова. Но я прошел дальше! Русских дальше меня совсем никого не было. – Маиор с гордостью обвел взглядом лица примолкших казаков, пораженных его неукротимостью. – Если пойти на юг, уткнешься прямо в остров Матмай, по нему бегают апонцы. Туда, к Матмаю, и рвется поп поганый. Я знаю. Он весь в крови. На нем кровь прикащичья. Его друга вора Данилку сожгли дикующие в балагане. Его другу вору Гришке Шибанке голову отрубили, других повесили, а он, главный вор и заводчик, плавает по воде и ходит по суше, преступая все Божьи законы. Вор Козырь – большое зло. После шведа, может, главное.

    Маиор неожиданно нахмурился:

    – Зачем-то держит Господь такого вора на земле. Не знаю зачем, но вот держит. Может, специально, чтобы ввергнуть потом в самые жестокие муки? – Маиор внимательно осмотрел казаков. – Идя на мое судно, поп поганый многое обещал. Мне бы правду о нем понять, а я не успел, впал в конфузию. Думал, никогда больше не увижу поганого, а он, глядь, опять стоит на носу бусы.

    Быстро спросил:

    – Куда пошел поп?

    – На ту сторону острова.

    – Зачем?

    – Дикующих караулить. Отнять у них лодки.

    – Когда встречается с вами?

    – Когда выйдем на берег и испугаем дикующих.

    – Будет ждать?

    – Так решили.

    – Обманет, – твердо сказал маиор.

    И быстро добавил:

    – Но если дождется, сам наложу тяжелую чепь на ноги, колодку на шею, прикую поганого попа к железному кольцу на носу бусы. А когда выстудится душой и телом, повешу.

    Млел огонь в очаге. Монстр Тюнька, дьяк-фантаст, слушая маиора, испуганно ежился, но не забывал поглядывать на Афаку. Афака, дикующая девка Селебен, маленькая, плотная, в короткой парке из птичьих шкурок, что-то кипятила в горшках, ставила на стол лаковую деревянную посуду. По гнутым бокам посуды вились необычные растения. В балагане пахло незнакомо, тревожно. Взмахивал руками неукротимый маиор Саплин, помогая себе объяснить то, чего никогда не объяснишь словами. Только у Ивана билась в голове некая тревожная мысль: а как объяснит неукротимый маиор доброй соломенной вдове присутствие рядом с ним трех денщиков, трех сервитьеров, у которых у всех круглые женские груди и выговор, как у птичек? Хотел подробно расспросить маиора о воре Козыре, но тревожно думал почему-то об этом: вернувшись, как объяснит неукротимый маиор доброй вдове существование таких денщиков? Ведь не один год, надо полагать, живет с ними. Язычницы!

    Афака тем временем, бросая бесстыдные взгляды на монстра Тюньку, принесла на широком деревянном блюде новые, черные, как уголь, куски горячего сивучьего мяса. Вкусно запахло пищей, как в тихий праздник пахнет в русском дому. Только мясо на блюде было черное, как угль, а само блюдо покрыто лаком.

    Над щелястым балаганом небо.

    Вдали море без берегов.

    Вдруг, кланяясь низко, подошел к столу полоняник. Волосы на голове бритые, только на затылке торчал пучок, перевитый белым снурком, неведомо каким маслом мазанный, так весь и блестел.

    – А это апонец Сан, – сказал маиор, сыто, но зорко щурясь. – Тоже денщик. Человек из подлых, но самый верный. Свою официю понимает. У них, в Апонии, подлые люди ходят наги, только срам прикрывают пестрядью. Я запретил. Берегу его. Робкий. – Он хлопнул в ладони, и полоняник действительно упал на колени. – Весьма робкий народ, – кивнул маиор. – Было, пытался поить полоняника винцом. Сам выгонял крепкое винцо, думал, угощу робкого полоняника, он осмелеет и расскажет, как баре живут в Апонии. Напоил его как скота, но он даже в скотстве остался робок, только все пытался зарубить сабелькой Казукч, Плачущую, видно, виды на нее имел.

    Твердо глянул на Ивана:

    – Зря поверил попу Игнашке. Он всю жизнь искал для себя судно. Говорили, что на Пенжине пытался силой захватить судно. Теперь обманет.

    – Да зачем?

    – Да чтобы уйти с России. У него мечта сделать так, чтобы первым войти в Апонию. Он всех вас бросит.

    – У нас на бусе верные люди.

    – Он уговорит, – возразил маиор. – Он умеет. А кто не захочет, тех зарежет или бросит в воду.

    – Да разве мы не христиане? – не поверил Иван. – Разве бросит монах братьев-христиан посреди дикующих?

    – Обязательно бросит, как меня бросил, – уверенно подтвердил маиор. – Если мы сами силой и неожиданно не взойдем на палубу бусы, поп поганый не станет никого ждать. Теперь буса в его руках, он всегда о таком мечтал. В нелепом неистовстве пойдет теперь только в сторону Апонии.

    – Да почему не с нами?

    – А зачем? – удивился маиор. – Он один хочет!

    – Так с ним же наши люди, – напомнил Иван, тревожно вспомнив Похабина.

    – Бросит за борт. Чтобы исполнить воровскую мечту, все сделает. Чтобы получить бусу и средства, вор Козырь тайно доходил до самого Санкт-Петербурха, томился в Тобольске, просил, убеждал государевых людей, только ничего не выпросил и никого не убедил. Нрав подлый явственно отражен в его глазах. Гордыня нечеловеческая. Гордыни в Игнашке больше, чем серебра в моей горе. Издали чувствую в воре страшное. Если сейчас подойдет невидимо, я все равно почувствую. А если почувствую, ждать не стану, сразу выхвачу нож.

    Кивнул полонянику:

    – Вверх поднимись. Глянь, не вернулась ли буса? Если что увидишь, сразу ко мне.

    Апонец понимающе поклонился.

    – Не изменит? – спросил Иван.

    – Никогда!

    А Тюнька спросил испуганно:

    – Коль брат Игнатий действительно обманул, как жить будем?

    – Построим новую бусу, – ответил маиор. – Правда, не сразу. Теперь уже зима на носу. А зима – зло большое. После шведов, может, главное.

    – Зимовать придется? – совсем испугался Тюнька. – Как?

    – А как я зимовал, – обьяснил маиор. – Терпеливо, и не забывая официи.

    2На восточную сторону острова вышли к обеду следующего дня.

    Ночь неукротимый маиор Саплин почти не спал. Все думал, с чем можно расстаться, а что непременно взять с собой. Решили так, что, отбив бусу у попа поганого, вернутся морем к полуземлянке и заберут на борт все, что захочет забрать маиор. Но все равно даже сейчас кое-что маиор не захотел оставлять. На птичьем языке дикующих отрывисто отдавал приказы переменным женам. Растерянно всхлипывая, меньшая Афака, большая Заагшем и Казукч, Плачущая, увязывали шкурки лис, прятали в кожаные мешочки образцы серебра и камней, собирали в одно место необычную лаковую посуду и выгнутые сабельки, когда-то с боем отнятые у заезжих апонцев.

    Неужто маиор собирается везти в Санкт-Петербург не только нажитое, но и своих переменных жен? – дивился Иван, наблюдая за метаниями неукротимого маиора. Неужто не оставит язычниц на острове? Неужто не побоится отлучения от церкви? Да и по-христиански ли это – отрывать язычниц от их родимцев, остающихся на острове? Простит ли такое маиору его любящая вдова? А если простит, то как будут смотреть на иностранных дикующих, на денщиков женского пола, на сервитьерок мохнатых в Мокрушиной слободе? Что скажет, узнав о таком, сам Усатый, уважающий маиора за великое геройство, но при этом строгий христианин, обязанный строго печься о величии и чистоте православия? Куда, наконец, добрая соломенная вдова будет укладывать на ночь диких переменных жен неукротимого маиора, привыкших к плачу чаек, к свежему ветерку с моря, к вяленой рыбе и к морю, всегда стоящему вокруг острова, ну и само собой, к одной с маиором циновке?

    Не знал, как на такое ответить. Зато, наверное, маиор знал.

    И меньшая Афака, и большая Заагшем, и Казукч, Плачущая, всхлипывали, как чайки на непогоду, но беспрекословно выполняли каждый приказ неукротимого маиора. Утром приготовили пищу, почистили одежду. Занимаясь чисткой, горестно пели заунывными птичьими голосами, и слышалась в их песне неведомая тоска. Боялись, наверное, что после нелегкой, но счастливой жизни с маиором, владеющим искусством пускать молоньи и управлять миром, придется вернуться к неряшливым родимцам, делить с ними нечистую скаредную пищу, жить в тесных балаганах, рожать мохнатых младенцев, никогда при этом не забывая строгого, но справедливого неукротимого русского маиора, известного на островах под именем сердитого духа Уни-Камуя…

    Судьба с детства испытывала маиора Саплина.

    Например, родился он дитем совсем небольшим, зато сразу с зубами. Маленькие, но крепкие зубы будущего маиора хорошо запомнила его кормилица. А чуть поумнев, набрав силу, заметно подрастая, будущий маиор начал много мечтать о победе государя над шведом, справедливо полагая шведа главным для государства злом. Так попал в резервный батальон Первого Батуринского полка. Через несколько лет неукротимый маленький человек, не раз огорчавший шведов, был уже капитаном. Ни в какой другой стране, кроме как в России, не смог бы стать капитаном так быстро. Но затем случилась с капитаном Саплиным незадача.

    Военная незадача, коротко объяснил маиор.

    В шестнадцатом году при высадке десанта в шведскую провинцию Сконе молодой русский капитан был ранен в голову и попал в плен. Сердитые шведы загнали его вместе с другими пленными на тяжелые каменные работы. Но даже в плену в маленьком вражеском городке Равенбурге пленный русский капитан Саплин не впал в десперацию и не растерял твердых принсипов. Крепостная стена, укрепляемая под руководством пленного капитана, выглядела грозно и неприступно, однако имела некоторые незаметные изъяны – в ключевых связках стен, как бы по некоторому недосмотру, но на самом деле по тайному тщанию русского капитана, употреблялось лежалое дерево. Такая стена может стоять годами, как истинная твердыня, но пальни в нее из пушки, она рухнет, будто слепленная из песка. Маиор немало был убежден, что некоторые победы в свейской войне дались государю Петру Алексеевичу благодаря и его, капитана Саплина, неустанной работе по возведению шведских твердынь.

    Сбежав из плена на захваченном им вражеском корабле, капитан Саплин вручил корабль русскому флоту и заслуженно получил чин маиора. Отмеченный государем, неукротимым козлом скакал на шумных и дымных ассамблеях, пил водку на куртагах, дымил голландской глиняной трубкой, пугал дам и собственную робкую супругу простыми армейскими историями. Зато, когда настало время отправить в Сибирь верного человека, царь Петр вспомнил именно о нем – о маленьком, но неукротимом маиоре. В присутствии думного дьяка Матвеева так ему и сказал: «Вот не вышел ты, маиор, ростом, ничего обидного в этом нет, зато вышел ты духом, а это дается не каждому».

    И приказал: «Пойдешь в Сибирь!»

    Объяснил, дрогнув щекой, дернув правым усом:

    «Это далеко. Сам знаешь, что далеко. Это, может, даже дальше, чем думаешь. Это, может, уже Камчатка. Сам определишь. Есть там, маиор, гора из чистого серебра. Лежит серебро прямо под ногами без всякой пользы. Говорят, приплывают к горе апонцы, рубят русское серебро кусками, отщипывают, кто сколько может, а потом жгут костры на серебре, дерзко, без всякого на то соизволения сидят на корточках, любуясь видом на море. Такое апонское баловство следует прекратить. Указанное богатство принадлежит России. Конечно, некому сейчас разрабатывать гору и везти серебро через всю Сибирь, швед проклятый висит на шее, но кончится война, маиор, все нашим будет».

    И добавил, страшно дрогнув щекой: «Узнаю, что заворовал, лично повешу. Мне не жалко, сам знаешь. Жестоко накажу весь род твой. А сделаешь правильно, окажешься в милости, отличу тебя».

    И маиор пошел.

    В Сибирь.

    Искать для царя гору серебра.

    А думный дьяк Матвеев, прощаясь, сделал маиору напутствие.

    «Сестру жалко, – сказал. – Ее жизнь пуста без тебя. Только ты себя тем не мучай, я пригляжу за сестрой. Хочу, чтобы ты вернулся. Лучше бы, конечно, вообще не ходить тебе в Сибирь, но на то приказ государя. Он теперь часто будет спрашивать о тебе, никогда в занятости своей не забывает такого. Нетерпелив государь. Непременно шли с дороги отписки. Старайся найти гору. Война кончится, все получишь, маиор, только найди гору. Про нее всякое говорят. Кто указывает на Погычу, на страшный студеный край, а кто, наоборот, на реку Вамур теплую. Все проверь. Если придется плыть на юг, начинай плыть от Камчатки. Мне Волотька Атласов говорил, что может быть такая гора. Если, конечно, ее еще не расхитили».

    Обнял маиора, расцеловал.

    «Дело секретное, помни. Для всех теперь ты отписан в Сибирь, несешь в Сибири государеву службу. А где будешь находиться на самом деле, куда поведут тебя дороги, о том, маиор, должен знать только я. Обо всем буду докладывать лично государю. Совсем секретное дело. Даже якуцкий воевода не должен знать твоих истинных намерений».

    И добавил: «Про обидчиков моих тоже не забывай. При всяком случае спрашивай про убивцев Волотьки Атласова. Не все пойманы, не все наказаны. Именем государя имеешь право вешать воров без суда. Не гнушайся вешать, маиор. Только так можно производить благодатное впечатление. В России, маиор, люди без строгости быстро впадают в блаженство лени и порока».

    И встали перед маиором вопросы.

    Как ехать? Как определяться в дороге?

    Как отбиваться от многочисленных разбойников?

    Как, храня секрет, вовремя получать лошадей, людей? Как сохранить снаряжение, не растерять казенный припас?

    Твердо решил: строгостью!

    Поддерживая официю, еще до Камня повесил на дереве двух солдат, пристрастившихся к выпивке. Пристрастившись к выпивке, те солдаты тайком начали продавать в селениях казенный припас. В собственных руках держал все бумаги, все деньги, солдаты при маиоре всегда были с ружьями. Время от время заставлял их навинчивать на ружья багинеты и ходить друг на друга в учебный бой на потеху деревенским жителям, сбегающимся к лесным полянам, выбранным для боевой учебы. Поэтому и слава бежала далеко впереди маиора. Приняв строгость за принсип, на станциях уже легко выбивал лошадей. Рост малый, голос сиплый, зато в глазах неукротимость, в карманах казенные бумаги, под рукой четыре, без повешенных, верных солдата, испытанных на войне. За своего маиора те солдаты всегда готовы были обратить багинеты хоть против какого губернатора. По дороге в Сибирь маиор заодно утишал немирные села, от души порол встреченных на дороге ослушников.

    Там, где побывал маиор, его долго помнили.

    В доме тобольского губернатора увидел на стене картину, на коей спасшиеся русские моряки, стоя на коленях на сыром песке, уныло взирали на то, как горит в море подожженный шведами русский линейный корабль.

    Увидев такое, маиор сам заплакал. Да как могло такое случиться? Да почему горит русский корабль? Где твердые принсипы? Где нечестивый мазила, что придумал такой сюжет? Уж не к шведам ли перекинулся? А главное, видно, что спаслись матрозы на шлюпке. Не бросились, подлецы, на абордаж, не кинулись на гнусного шведа с топорами и крючьями, а к берегу, подлецы, повернули шлюпку!

    В неукротимости, даже в бешенстве бросился маиор на картину. Сабелькой порубил холст в клочья. Губернатор-патриот смеялся с участием, разделяя глубокие чувства маиора. Даже обнял его. Частично по искренности, частично по умыслу, потому что помнил судьбу многих несчастных, даже губернаторов, вот так как бы по случайности впавших в немилость государя. Обнимая маиора, при всех гостях обещал сердечно: на обратном пути, маиор, непременно будет висеть на стене совсем другая картина. И взирать на свои горящие корабли будут на ней шведы.

    – А мазилу, маиор, выпорю!

    В Илимске неукротимый маиор публично засек казака, укравшего фунт пороху из государева припаса. Это немного нехорошо сказалось на слухах, тем не менее к маиору приходили разные люди, просились с ним в дорогу. Маиор прямо спрашивал:

    – Известно ли вам, куда следует мой отряд?

    Ему так же прямо отвечали:

    – А как же, знаем.

    – Ну-с?

    – Искать гору серебра.

    – Кто сказал?! – хватался маиор за кафтаны.

    – Да все говорят, – отвечали.

    В один пасмурный день в Якуцке маиора навестил черный монах.

    Маиор в тот день был в особом гневе. Почему-то все знали о секретной миссии его отряда, но почему-то никто не слыхал об убивцах камчатских прикащиков. И к Камчатке маиор все никак не мог выйти. Апонцы, возможно, разнесли уже половину серебряной горы, совсем разбаловались, а он, государев человек, никак не мог сыскать умелых охотников двинуться к известной горе. Приходили всякие, умелых не находилось. Когда монах разложил на столе чертеж дальних островов, маиор сразу спросил:

    – Хочешь пойти со мной?

    Брат Игнатий вздохнул, постно повел темными глазами, как бы никуда не торопясь, потом сам спросил:

    – А сколько людей у тебя, маиор?

    Маиор ответил:

    – Четыре солдата. Было семь, но двоих повесил за воровство, а еще одного запорол за хищения.

    Тогда монах кивнул.

    Как затмение нашло с этим монахом.

    Доходили до маиора некоторые слухи. Дескать, дерзок брат Игнатий, властолюбив, замечен в странных историях. Но маиор верил монаху. Жилистый, длинный. Никогда не стеснялся натягивать на рясу кафтан, если следовало заниматься тяжелыми грузами. Вообще не стеснялся подлого дела. Сам взялся набирать нужных людей. Обещал, что найдет людей умелых: и бусу срубят, и сами ее поведут. На вид, может, покажутся суровыми, зверовидными, да кто в Сибири не зверовиден? Правда, люди, отобранные монахом, добирались до Камчатки самостоятельно, но, может, так было проще.

    Действительно, как затмение нашло. С некоторых пор маиор стал сильно прислушиваться к монаху. Если кто-то пытался намекнуть, что вот-де каков тот монах, и то-то у него не то, и это не так, маиор обрывал намекающего. Ведь сам видел, что опытен зело монах брат Игнатий! Ну а что у монаха сзади, о том пусть думают в съезжей.

    Монах, кстати, не скрывал прошлого.

    Сам не раз говорил маиору, что прожил трудную жизнь.

    Сам признался, что одно время после казенных служб, после трудных хождений к северу и к востоку и к югу морем, сильно устал и почувствовал большое желание напрямую послужить Богу. Когда в последний раз ходил на юг Камчатки, дал обещание Господу, что, мол, если вернусь живым, то постригусь. Так и поступил, не обманул. Под Большерецким острожком самолично с несколькими поверившими в его дело казаками связал малую церковку, пошел в послушники, искал любую возможность послужить Господу. И когда постригли, отличался особенным послушанием. Тоже сам признался маиору. Истово ходил на молитвы, руками глупо не махал, глядел только под ноги, всегда шел в затылок переднему, дышал плавно. И скоро стал известен. В пустынь к брату Игнатию на Камчатке начали охотно приходить разные люди – послушать святое.

    Телеса наши, в гробах согнившие и в прах рассыпавшиеся, возникнут от земли, как трава весною, и по соединению с душами восстанут, и укажутся всему небу перед очами ангелов и человеков, перед очами предков наших и потомков, одни яко пшеница, другие же яко плевелы, ожидая серпов ангельских и того места, которое назначено особо для пшеницы и особо для плевел…

    Приходили казаки, приходили промышленные, приходили крещеные инородцы. С изумлением слушали брата Игнатия, дивились – ведь, будучи в миру обычным казаком, он немало жертвовал мяхкой рухляди на нужды церкви. Вот был в казаках неустрашим и в монахах стал ласков. Видно, насмотрелся слез и бед. Кто бы ни обращался к брату Игнатию, он душевно расспрашивал: как сей божий человек попал на Камчатку? И что привело сего божьего человека на Камчатку? И каким он шел путем, и с каким атаманом, и что встречал на своем пути, и не ходил ли, случаем, на юг от Камчатки? Расспрашивал, а потом записывал услышанное в специальную тетрадь. Сам, кстати, создал синодик, в который вписал без всяких отступлений имена всех православных, пострадавших на Камчатке за святую Божию христианскую веру. И в святой Великий пост, в неделю Правословия, после поминовения благочестивых царей и великих князей, и святейших патриархов, и преосвященных митрополитов, и архиепископов, и епископов, и всего священного собора, князей, и бояр, и всего христолюбивого воинства возглашал каждому павшему на Камчатке, внесенному в синодик, вечную память.

    Сердечно возглашал, громко:

    Да будет каждому во Христе ве-е-ечная па-а-амять!..

    Маиор восхищался.

    Какое реяние к горнему! Какие парящие крыла!

    С большой охотой слушал добрые мечты брата Игнатия.

    Вот со временем воздвигнет брат Игнатий на Камчатке большую пустынь. Пустынь, известно – прямые врата в Царство Божье. А может, мечтал, пойдем вместе на острова, найдем гору серебра. Тогда совсем, мечтал, посвящу себя Богу. Поставлю большой монастырь. Покрою стены росписями, с обоих клиросов – певчие. К монастырю пристрою дом призрения – для инвалидов, для сирот, для израненных воинов. Во дворе колодец со святой водой, над ним часовня, в саду яблоньки северные, скамьи вокруг. Дикующие холопы унавозят, оживят землю, злаки посеют. Щедрые пятачки полетят в монастырскую кружку. А он, смиренный брат Игнатий, во славу Божью и для пользы России однажды, может, снова, уже на специальном монастырском судне, отправится на юг от Камчатки, чтобы найти наконец загадочную страну Апонию и спасти ее бесчисленных язычников, закосневших в безверии, незнакомых с истинным Господом.

    Маиор только кивал. Видел, что брат Игнатий добрый человек. Видел, что брат Игнатий говорит правду. Ну а всякие слухи… Слухи, известно, распространяются в миру пакостниками. Если и убивал когда-то монах, то по праву. Сердце брата Игнатия широко раскрыто доброму, он кается, он молитвами заполняет время, он сутками не встает с колен. Да и кто на Камчатке не проливал человеческой крови? А кается один брат Игнатий.

    3Набрать команду маиор доверил брату Игнатию.

    Нуждался в людях. Последних приведенных из России верных солдат потерял на Камчатке.

    Первым, с кем такое случилось, оказался солдат Иван Оконник.

    Ивана Оконника маиор держал при себе в особой строгости, зато и доверял ему. Когда однажды брат Игнатий, опустив долу постные очи, сказал, что Иван Оконник замечен в некоем очень плохом деле, маиор поначалу даже не поверил. Как так? Верный солдат увлекся поганым хмельным грибом? Как? Он и винцом не злоупотреблял, а жует хмельной мухомор? Как? Верный солдат, привыкший к воинской дисциплине, впадает в фантазии?

    Да нет, решил. Кто-то оговаривает Ивана.

    Но через день после жалоб брата Игнатия солдата Ивана Оконника нашли зарезанным в бане. А может, он сам, употребив гриб, зарезался. Такое бывает. Когда человек нажуется хмельного мухомора и находится в сильном опьянении, он способен вбежать даже в святую церковь и обнажить нож: ишь, дескать, сволота, щас порежу! А еще к такому человеку может явиться в фантазиях сам поганый гриб-мухомор и явственно приказать: убей себя!

    Второй солдат, Матвей Изотов, тоже пришедший из России, строил бусу.

    Был он грамотен, читал чертежи, привезенные из Санкт-Петербурха, знал, что к чему, что строгать и как ставить. Всегда был прост, ни с кем не ссорился, в пьянстве, в азартных играх никогда не был уличен. Единственная слабость: часто жаловался на жизнь. И короткий кафтан ему неудобен, и бритое лицо вызывает неприязнь, и некоторые словечки не нравятся. Жаловался: самым простым вещам напопридумывали немецких названий! То гоофттовен, то штагген. Такая официя. Вот, жаловался, через те немецкие названия даже мастера перестают разбираться в собственном деле. Простых дворянских робят везут в Гаагу да в Амстердам, там их дурнине учат. Вместо слова корабль начинают тянуть чуждое слово ши-и-ип. А надо бы по-русски, так тоже выходит нехорошо. Вместо одного слова астролябия сразу получается много слов: кольцо для смотрения по солнцу морского бегу, круг медный для смотрения Солнца и звезд. Разве от того проще? Или, скажем, юфферс. Юфферс – он всегда и есть юфферс, его от природы считают юфферсом, а если по-русски: юфферс есть блок без шиивен, железом обкованы, где гоофттовен и штагген купно посаждаютца, гаанепоотен чрез сие обстриженны.

    Такое запомнить, с ума сдернешься.

    Больше всех грамотный солдат сдружился с братом Игнатием. Вместе лазали по растущему судну. То ныряют в поварню, то смотрят, как шьется парус. Один не успеет доделать работу, другой доделает. Вместе обдумывали путевой припас. В море от тяжелого воздуха люди цинжают, – значит, нужен настой на сосновых шишках. Не разлей вода – мастер-солдат и простой монах.

    Оттого, может, и учинилось плохое.

    Почувствовав себя единственным по-настоящему понимающим в корабельном деле, Матвей Изотов увлекся – пусть по делу, но прямо на глазах у казаков, а главное, на глазах у брата Игнатия начал понемногу дерзить маиору. Твое дело, дескать, Яков Афанасьевич, командовать простыми людьми, а я командую строительством бусы. Ну, чтобы впредь не допускать такого, маиор приказал жестоко выпороть Матвея Изотова.

    Выпороли.

    А на другой день он исчез.

    Сбежал? Только как может сбежать человек, высеченный столь жестоко?

    Но потерялся, с тех пор совсем потерялся, совсем исчез грамотный солдат Матвей Изотов, оставив после себя последнего грамотного в команде – брата Игнатия. Темная история.

    А вот солдат Лука Юрьев, тот, напротив, сразу невзлюбил монаха.

    Ко всему придирался, тайно следил за каждым шагом, маиору таинственно обещал открыть что-то известное только ему, Луке, но все не открывал, все тянул, все тайно присматривался к монаху. А к окончанию строительства с лесов сорвалось лиственничное бревно и насмерть Луку зашибло. Шевелил губами, что-то пытался сказать, а не смог.

    А последнего солдата-семеновца Фильку Лукьянова маиор сам отправил с отписками в Якуцк. Это брат Игнатий ему подсказал: казаки-де на Камчатке разные. Кто честно быстро пойдет, а кто надолго задержится в сендухе по личным нуждам. Иногда на год, а то на три. Коль нужно отправить важные новости, секретно рапортовать, подсказал брат Игнатий, то нужно делать через верного человека. А самый верный кто? Да Филька Лукьянов! Он еще из Санкт-Петербурха с маиором пришел.

    Фильку и отправили.

    Письма, увезенные солдатом Лукьяновым, были последней весточкой, полученной в Санкт-Петербурхе от неукротимого маиора Саплина. Не осталось с маиором людей, которых знал раньше, от того еще больше доверился брату Игнатию. Тот, сам здоровый, здоровую команду набрал. Рожи у всех, как у медведей, но монаха слушались, как отца. Пробил колокол на молитву, все дружно текли к молельному месту. А если что приказал брат Игнатий, любое дело бросали на полубукве. Маиор Саплин, знавший толк в дисциплине, высоко оценил рвение монаха.

    Еще умел говорить монах.

    На проповедях брата Игнатия казаки никогда не шептались, каждое слово выслушивали благоговейно, поднимали брови в раздумье.

    …Неверующему чудесам мы смело можем сказать: «Большее из всех чудес есть то, что два-на-десять человек, безкнижных, безоружных, проповедывавших крест, победили не только владык и сильных земли, но и самих богов языческих, и целый свет Христу покорили».

    Кажется, уж такие варнаки на вид, сами, лишь отвернись, залезут жадной рукой в церковную кружку, а они – слушали.

    Один раз маиор, правда, насторожился.

    В неурочный час, когда стемнело, и дождь хлестал, и в природе, и на душе скопилась некоторая сумрачность, заглянул к казакам в большой балаган, и сразу странным охватило душу. Во-первых, кто-то в другой выход выскочил. Весь в черном. Если, скажем, монах, то зачем бежать брату Игнатию? Да и не зазорно монаху общаться с дружной командой.

    И второе не понравилось. На стене вроде как доска, вроде как некую икону повторяет, а на той доске углем насмешливо начертано: идут в геенну огненную важные люди. Один идущий впереди – с лицом круглым, как у кота, и усы широко отставлены. Ну, совсем нехорошее дело.

    А в-третьих, некоторые из набранной братом Игнатием команды оказались как во хмелю, – глаза блестят, руки в движении и шепот громкий. Маиор вошел, а его не все видят. Один свалился на пол и лежит раскорячившись, пускает долгие слюни, другой сам с собой разговаривает. Сразу видно, что нажевался запрещенного корешка, от души попользовался грибом-мухомором. Вид мерзкий, отмахивается рукой, кричит, как баба: «Боюсь! Боюсь!» – «Чего ж боишься, подлец?» – «Боюсь, что в щель провалюсь!»

    – А ты возьми ухват, Федя, – подсказал кто-то из казаков и, дерзко смеясь, совсем не боясь маиора, бросил истекающему слюной Феде ухват. – На! Перекинь ухват поперек щели!

    Маиор хотел кинуться, в укор другим заколоть сабелькой хоть одного дерзкого, но сзади повисли на маиоре. Так держали неукротимого, пока не появился брат Игнатий.

    – Всех прости, – смиренно попросил. – Трудно людям.

    Вышли из балагана молча, впервые настороженно поглядывая друг на друга.

    К счастью, уже через три дня читали на берегу молитву отправления. Среди людей ни одного отравленного, вид суров, смотрят строго – все-таки в море идут. Не на один день.

    – Грядем во имя твое, спаситель наш, Иисус Христос, Сын Божий, в путь. Благослови творение твое и помилуй: во дни наши, в нощи, полунощи и во все двадцать четыре часа, всю надежду на тебя, Господи, уповаем и в случае наших, от морских бурь или злых людей происходимых бедствий и несчастий, пошли, Господи, своего спасителя и скорого помощника Николая Чудотворца, и избавишь нас, грешных, аминь!

    Короткая молитва, но нужная.

    Плыли. Держали на юг. В тумане не раз теряли дорогу.

    Как разобраться в тумане? Несет и несет куда-то, не видно берегов. Если бы не монах, казаки могли взбунтоваться, а так – слушали брата Игнатия, терпели, варили кашу. На придирки неукротимого маиора сердились, но тоже терпели. Видно, так монах приказал.

    А потом маиор почувствовал неладное.

    Перестал лишний раз задевать казаков, чаще хоронился в крошечной каморке, в которой можно отлежаться при качке, спрятаться от пронизывающего ветра. В соседней каморке за тонкой переборкой прятался брат Игнатий. Сами казаки размещались в носовом помещении бусы – в поварне. Монах много молился, но, бывало, сквозь тонкую переборку что-то рассказывал маиору. Все у монаха получалось необычно.

    – Вот куда заплыли? – спросил маиор, когда однажды разнесло ветром туман. Чувствовал себя в большой олтерации. – Неужто заброшены течениями за край земли?

    – Узнаем, – смиренно объявил брат Игнатий, разглядывая вставшую посреди моря гористую землю. – Дай бог, скоро узнаем…

    И добавил, покачивая головой:

    – Так думаю, что недалеко ушли от Камчатки. Так думаю, что в тумане носило бусу кругами.

    – И ладно, что недалеко. Легче будет вернуться.

    – Чем дальше занесет, тем больше узнаем, – смиренно возразил монах.

    – А путь обратный?

    – Обратный путь отыскать легко. Держи в море на полночь, всегда на полночь, и непременно уткнешься в землю.

    Маиор всмотрелся из-под ладони:

    – Что за земля?

    – Может, Пурумушир-остров, – ответил монах все так же смиренно. – Если так, то места известные. Ходили на Пурумушир казаки.

    – Чьи?

    – Данилы Анцыферова.

    – Вора и бунтовщика?

    Видно было, что брат Игнатий хотел смиренно кивнуть, но кто-то из казаков, все слышавших, крикнул:

    – Совсем не вора, а законного атамана!

    – Какой шельмец крикнул такие неистовые слова? – схватился маиор за саблю.

    Только зря схватился. В тот день Бог не помог маиору. Навалились на него, в один миг отобрали оружие. Связанного по ногам и рукам бросили в лодку. Со смехом свезли пленника на каменистый берег, хотели сорвать с головы парик, но того брат Игнатий не позволил. «Пусть сидит в парике, – сказал, посмотрев на маиора. – Так прельстительнее». И заставил посадить связанного маиора на большой плоский камень. Рядом на тряпочке разложил синий одекуй-бисер, некоторые дешевые ножи и дешевые украшения.

    – Чего ж это будет, поп поганый? – изумился маиор.

    – Так думаю, что обмен, – смиренно, но и с некоторым торжеством в голосе объяснил брат Игнатий, нисколько не обидевшись на новую кличку. – Мы, маиор, пошли с тобой в море не для того, чтобы дикующих загонять под государеву шерть. В этом ты, маиор, ошибся. Мы с тобой пошли, чтобы заполучить бусу.

    – Зачем вам буса?

    – Хотим достигнуть Апонии.

    – Зачем вам Апония?

    – Хотим достигнуть Апонии да взять приступом какой городок. И жить будем там тихо, смирно. Жен заведем апонских, детишек наделаем, может, со временем обратно присоединимся к России вместе с островом. А если Апония, не дай бог, окажется страной не робкой, то и не будем брать приступом городок, а просто объявим себя государевыми посланцами. Разузнаем подходы к Апонии, ее силу, ее ценность – государь потом все простит. Может, еще тебя заберем на обратном пути. Если выживешь.

    – В Апонию? Брать приступами городки? – еще больше изумился маиор. – Да как так? Чужая страна!

    – Станет исконной.

    – Каналы строить пойдешь! – выкрикнул неукротимый маиор.

    – Знал, что не согласишься, потому и не зову с собой, – смиренно, но и с торжеством усмехнулся монах. – Нужны были нам припасы, пищали, пороховое зелье, маиор. Теперь благодаря тебе все имеем. И бусу, что главное.

    Покачал головой:

    – Это даже хорошо, маиор, что ты не идешь с нами в Апонию. Я много тебя слушал. Голова у тебя как ядро, такое ж тугое, хоть и покрыто париком. Куда тебя выстрелили, маиор, туда и летишь.

    – Воры! Всех на виселицу! – задыхаясь, повторил маиор.

    – Какая виселица? Оставим тебя дикующим.

    – Собака!

    – Это ничего, – смиренно, но теперь уже с открытым торжеством разрешил поп поганый. – Это ничего. Ты ругайся. Русскому человеку всегда легче, когда он ругается. И нас прости.

    – Понимаю теперь, – поздно, но дошло до маиора. – Понимаю теперь, о чем хотел сообщить Лука. Ты, поп поганый, нарушил все принсипы! Небось, не случайно придавило Луку бревном?

    Брат Игнатий смиренно сознался:

    – Не случайно. Чего ж? И Оконник, маиор, тоже не случайно. И твой Изотов. И Лукьянов глупый. В таком деле случайностей нельзя терпеть. Я же говорю, маиор, что голова у тебя как ядро. Живи дальше, как сможешь. Скоро придут дикующие. Не знаю, может, договоришься с ними.

    – Это что же? – глянул маиор на синий одекуй-бисер, на дешевые ножи и украшения, разложенные на камне. – Выходит, продаешь дикующим чистую христианскую душу?

    – Уж очень ты неукротимый, – рассудительно ответил монах. – Отпускать такого нельзя. Ты лучше оставайся среди дикующих, они сделают тебя холопом. И на нас не будет крови, и сам наберешься ума. Ты мне много вопросов задал, я на все ответил. Теперь ухожу. Задавай теперь вопросы дикующим.

    – Языка не знаю.

    – Научишься.

    Маиор ужаснулся:

    – Да кто ты, монах?

    – Тебе того знать не следует.

    – Вор! Вор! Небось, убивал прикащиков?

    – Великое дело прикащиков на Камчатке убивать!

    – Слово и дело! – в отчаянии закричал маиор, пытаясь подняться.

    Казаки обидно захохотали. Кто-то предложил: «Зарезать его!» Но говорящего не поддержали: «Пусть сам умрет».

    4Но маиор Саплин не умер.

    Правда, о жизни на острове говорил уклончиво, только иногда прорывалось.

    Вот, прорывалось, коль даст Бог счастье, если пойду еще когда-нибудь на бусе мимо нечестивого острова Пурумушир, то непременно выстрелю из всех пушечек и пищалей, которые окажутся на борту, по балаганам людей совсем задиковавшего князца Туги. А потом буду курить трубку и весело смотреть, как полыхают огнем балаганы и сухой лес. И пусть над островом Пурумушир встанут густые непрерывающиеся тучи, черные, как смола, и пусть тугой знойный ветер пожара принесет из пекла запах тоски и страха, а сизый сухой дым выдавит слезы из глаз самого свирепого дикаря!

    Не пожар, прямо казнь египетская.

    Наверное, неукротимого маиора обижали на острове.

    Правда, князец Туга будто бы принял связанного маиора с уважением, честно заплатил за него заворовавшим казакам шкурками лис и копченой рыбой, но ведь все равно – осужден в рабство, преследование и всемерное гонение. А казаки, уходя, пальнули из озорства по берегу из пушечки-тюфяка.

    Гулкое эхо пронеслось над островом.

    Дикующие упали на камни, полежали опасливо.

    Потом поднялись и, оглядываясь, уважительно понесли купленного маиора в деревню. Уже там развязали руки-ноги. Видели по глазам, что неукротимое существо, а с другой стороны, куда побежит? Дивились, будто бы с уважением трогая маиора пальцами – на вид невелик, а голова большая. Решили, что парик – это такие волосы. Когда маиор попытался снять парик, сильно испугались и не позволили. Кто ж снимает волосы, когда ему жарко? И каких-то особенных споров из-за нового холопа между дикующими не возникло – отныне маиор обязан был помогать местному князцу Туге. Ловить рыбу, собирать дрова – все у него получалось. Да и не могло не получиться. Птиц на острове много, морской зверь сивуч нисколько не пугается человека, даже сам ругается на него, а в любое озеро пусти стрелу – стрела всплывет с рыбой на наконечнике.

    Правда, князец Туга оказался не совсем щедрым, первое время старался кормить маиора битой и кислой рыбой. Идя на нерест, красная рыба меняет цвет, телом худеет, приходит в крайнее безобразие. Нос у таких рыб загибается как сабля, не позволяя прикрыть рта, по всему телу идут серые пятна. Сам князец Туга сидит в балагане, дикует, кушает дымлянку – копченую чистую пищу, приготовленную из гонцов кеты, а холопу своему, бывшему русскому геройскому маиору Саплину, отмеченному многими наградами и благодарностью самого государя, пусть с уважением, но бросает битую рыбу. Да еще требует, чтобы маиор свой костерчик разжигал в стороне. А то, мол, передашь с дымом какую заразу. Ведь неведомо, дескать, откуда завезли тебя на остров и продали по цене в двадцать лисиц, правда, одну крестовку.

    Сам князец Туга ходил в богатой одежде, но неряшливо. Убив нерпушку, непременно взваливал прямо на плечо, не боялся испачкаться.

    Одно утешение было у маиора: робкий апонец Сан.

    Недалеко от деревни в устье речушки выбросило бурей на камни апонскую бусу. Оказались на ней несколько робких мореходов. Попав к князцу Туге, рассказали, что путь их лежал из города Сатцума в город Еддо, но буря вынесла бусу в море, где несчастных носило двадцать восемь дней. Из-за сильного ветра, боясь крушения, апонцы побросили за борт все товары, снасти, якоря, срубили мачту. Пищу, полотно, писчую бумагу, шелк, обувь – все выбросили за борт, плача и утирая кулачками робкие слезы. Под конец руль оторвало. Все же бог моря Фандома расслышал сквозь бурю робкие голоса. Вняв просьбам, выбросил бусу на Пурумушир. Некоторых апонцев дикующие сразу убили, а трое сами умерли через некоторое время от непривычной кислой пищи. Только Сан выжил. По робости своей не винил апонского бога в произошедшем. Они ведь, апонские мореплаватели, обращаясь с мольбой, просили у Фандомы не вкусной и полезной пищи на острове, а просто спасения. Вот бог моря Фандома их и спас. Хорошо, что еще не рассердился на то, что не всегда держали бусу в чистоте. Если по правде, то иногда буса бывала столь грязной, что по чистой воде плыла как бы в окружении грязного и жирного пятна.

    Холопствовал апонец у того же местного князца Туги.

    Неукротимый маиор, скоро придя в себя и вспомнив о своей официи, будто бы быстро научил апонца некоторым сильным русским словам. Дивясь робости апонца, твердо пообещал – спасу тебя! И такая сила, такая неукротимость прозвучали в голосе маиора Саплина, что с тех пор, глядя на него, апонец всегда низко кланялся и тряс косичкой. Кланялся даже ниже, чем своему прямому хозяину дикующему князцу Туге.

    Вечерами у огня разговаривали о многом.

    «Вот ты, Сан, апонец. Я, тебя увидев, сразу понял, что ты апонец. Я, Сан, любую нацию определяю на глазок. Нам с тобой надо дружить. Ты с апонской стороны, а я с русской. Без принсипов, Сан, нельзя. Без принсипов легко впасть в десперацию. Говорят, Сан, есть в Апонии гора из серебра, много о ней наслышан. Знаешь такое место?»

    Робкий апонец, конечно, знал. Низко кланяясь, тряся косичкой, заверял: «Есть такое место на острове». Но на каком именно, сказать не мог, только кланялся и показывал рукой на юг.

    Дикующий князец Туга с интересом прислушивался к рассказам холопов.

    Сильно не притеснял, только несколько дивился их дикости и отсталости, а еще их больному воображению. Строя значительные гримасы, выслушивал дикие сказки про каменные города, про большие мосты над большими реками, про большие коляски с колесами, влекомые настоящими живыми животными, на ногах которых есть специальные роговые наросты.

    «Вот какие необычные фантазии!» – хвастался дикующий князец перед заглядывающими к нему родимцами.

    «Если слезы мои собрать, большую корчагу наполнить можно», – жаловался, рассказывая, маиор. В тяжкой невольной жизни с Саном сдружился, стали они как схимники, известные особенными подвигами – тел своих почти не мыли, питались рыбой, жили под балаганом, как псы, а дикующий князец Туга будто бы и уважал их, но ведь и смеялся над фантазиями. А еще почему-то во снах стал являться неукротимому маиору Саплину убитый на Камчатке прикащик Волотька Атласов, с которым маиор встречался когда-то в Москве в гостеприимном доме думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева.

    Придет во сне, сядет на корточки и молчит.

    Глаза синие, светел волосом. Смотрит и жалуется молчаливо.

    Вот, дескать, маиор, зарезали меня воры, умер без покаяния. И не только жалуется, но еще и укоряет маиора. Вот, дескать, ты – герой свейской войны, человек, сильно отличенный государем, так почему не смог разгадать суть подлого монаха Игнашки? Как укрылся смердящий ад от твоего чистого взгляда? Как мог допустить, что до сих пор ходит по земле подлый убивца?

    Маиор сперва защищался: откуда ж, мол, знать мне про то, Волотька? Даже сам упрекал прикащика: ты, Волотька, сам имел в сердце жесточь. Вот Данила Беляев тоже умер без покаяния. А это ты зарубил его палашом.

    Убиенный прикащик понимающе кивал светлой кудрявой головой, но твердил одно: убит я. Совсем замучил. Маиор даже спать стал бояться, пока не научил его робкий апонец некоторой восточной хитрости. Ты, дескать, когда придет твой мертвец, сразу крикни ему в лицо – ступай прочь, поймаю я твоего убивцу!

    И когда так научил, стало маиору многое ясно.

    По крайней мере, окончательно понял, что, наверное, это и поп поганый Игнашка резал Волотьку Атласова среди других. Потому, дождавшись казачьего голову в очередной раз, прямо крикнул в лицо:

    «Уймись, Волотька! Поймаю я твоего убивцу!»

    «Тогда спи, – обрадовался Атласов. – Верю тебе».

    И загадочно наказал: «Только не привыкай к холопству».

    Кивнул и больше не появлялся.

    А еще через месяц в бурную ночь, в гневе и в отчаянии, помня наказ прикащика Атласова, неукротимый маиор зарезал ножом глупого дикующего князца Тугу, забрал послушного апонца и некоторые припасы и, как был в тряпье да с грязным париком на тугой голове, бежал на байдаре в море.

  

  
    Глава IV Все украшения земли

    1Прямо днем сорвалась с неба, все вокруг ослепив невероятным светом, яркая, как солнце, звезда. Будто пушка ударила, а потом музыка странная взволновала сгустившийся плотный воздух, темный, но весь изнутри лучащийся призрачным голубым светом.

    Длинно вспыхивали, идя к берегу, волны.

    Иван перекрестился: считать ли падение звезды знаком?

    А если считать знаком, то добрый ли знак?

    Обернувшись, увидел господина Чепесюка.

    Господин Чепесюк стоял на высоком камне, смотрел на море в сторону России, но ничего, конечно, не видел – пусто. Ни лодочки русской, ни апонского паруса, ни даже облачка, чтобы оно было таким же плоским и серым, как облачки над потерянным в пространстве и во времени Санкт-Петербурхом. Стоял господин Чепесюк, молча думал, может, о всех украшениях земли, которые им пришлось увидеть…

    А и то многое видели. Огнедышащие горы, и морские течения, и стеклянные луны медуз в вечереющих волнах. Островерхие сопки, усыпанные снегом под самое небо, а то целый огромный горный хребет в седом инее, на котором скользят, разбиваются насмерть лошади. И опять море, так широко открывающееся с перевала, что от его широты страшно спирает дыхание.

    Пожилая птица неспешно присела на ветку корявой сосенки, так же неспешно присмотрелась к господину Чепесюку и вскрикнула изумленно. Зная привычку господина Чепесюка всегда держаться как бы в стороне, Иван хотел отвернуться, оставить его наедине с пожилой птицей, однако господин Чепесюк перехватил его взгляд. Ничего особенного Иван не отметил, – привычные тьма и бездна, но вдруг пахнуло на Ивана чем-то непонятным, даже ужасным, прощальным, будто, перехватывая его взгляд, господин Чепесюк к чему-то примеривался в Иване, что-то искал в нем.

    Сердце защемило. Вот почему не спит ночами господин Чепесюк? Какую тайну хранит его жестоко изрубленное лицо? Почему именно он послан Усатым искать гору серебра? Почему упала днем яркая звезда с неба? Почему плотный воздух над островом до сих пор взволнован неясной музыкой? Наконец, почему даже неспешная пожилая птица смотрит на господина Чепесюка с изумлением?

    2По неширокой, но нахоженной тропе поднялись так высоко, что берег остался внизу, как бы в провале. Гора, похожая на заиндевевшую воронку, как всегда, была вдета острой вершиной в белое колечко тумана, а может, светлого дыма. За нею истаяли летний балаган и полуземлянка сердитого духа Уни-Камуя со всем добром и тремя переменными женами. Всю ночь перебирая немудреное добро, неукротимый маиор в итоге взял с собой только некоторую лаковую посуду, три квадратные пластинки черного серебра с таинственными знаками, широкий веер, расписанный сказочными птицами и растениями, да кривую апонскую сабельку.

    Подумав, бросил в мешок единственную имевшуюся у него апонскую книгу: белые рисовые листы, а по белым рисовым листам будто следы странных птиц, на редкость хитрые знаки. Никаких литер, только хитрые знаки. А между знаками немногие рисунки – то косоглазые люди с кривыми, как колеса, ногами, очень хищные на взгляд и нисколько не робкие, даже наоборот, то красивая морская трава, красиво выброшенная волнами на морской берег, то пенный морской вал, пенно и высоко, как гора, накатывающийся на белые пески.

    Все остальное добро маиор решил забрать позже, когда будет отбита буса.

    Отбирая нужное, впал в олтерацию, несмотря на прирожденную твердость характера. Вот он кто, маиор Саплин? А он, маиор Саплин, военный человек. Он лично государем приставлен к горе Селебен, охранять серебро. Он несколько лет верно несет службу, не жалуется, время проводит не в задумчивых экзерцициях, потому апонцы и перестали подходить к острову. А раз направил маиора Саплина к горе серебра государь, то только сам государь и может снять его с поста. Ведь, отправляя маиора на край земли, государь прямо сказал: терпи, дескать! Вот война кончится, пришлю за тобой русский корабль. Тогда горные рабочие пробьют в горе шурфы, нарежут много пластин серебра, а военные люди покорят окрестности. Вот тогда, маиор, можно будет тебе вернуться в Россию.

    А где приказ государя?

    Где военный русский корабль?

    Не рассердится ли государь, увидев вернувшегося маиора?

    Отчаявшись убедить неукротимого маиора, Иван решил пустить в ход последний самый сильный довод: знаю, знаю, мол, маиор, хочешь задержаться на острове. Только ведь не ради серебра, не гора Селебен увлекает тебя, а дикующие девки! Не хочешь ты оставить некрещеных переменных жен, оттого и не спешишь в Россию!

    Сильный довод, но и опасный. В неукротимости своей маиор мог не посмотреть на то, что Иван его родственник. Вполне мог уколоть кривой апонской саблей или натравить на него воинственную Афаку, а то и всех сразу переменных жен.

    Впрочем, обошлось.

    Сам господин Чепесюк проявил интерес к маиору.

    Неизвестно, о чем говорили господин Чепесюк и неукротимый маиор Саплин, укрывшись за корявой, как жизнь простого казака, сосной. Неизвестно, говорили ли вообще. Но в летний балаган неукротимый маиор вернулся успокоенным. Он насвистывал военный марш и строго прикрикивал на рыдающих Афаку, Заагшем и Казукч, Плачущую. А Ивану крикнул весело: «Повесим скоро попа поганого! Может, завтра!»

    Такой срок дал на осуществление мечты.

    Сейчас, взойдя на плечо горы, Иван задохнулся.

    Так широко распахнулся мир, что уже не вмещался в дыхание. Приходилось жадно хватать воздух губами, но, опять же, не потому, что забрались высоко, под самое небо, а потому, что вид широкого моря, остро разрубленного внизу длинным каменным мысом, пьянил сильнее вина.

    А может, не одно море было?

    Может, это два разных моря омывали берега острова?

    Может, на юге, там, где вонзались в небо три грозные вершины, посыпанные серым печальным пеплом, голые, без единого кустика на склонах, может, за теми пепельными горами лежала уже Апония? Может, ее видно с тех гор? Может, видны рыжие потрепанные ветрами сосны и каменные города? И робкие жители в халатах-хирамоно, в тапочках на одну левую ногу?

    – Где следы дикующих? Почему не видно следов? – дивился Иван, приглядываясь к узкой тропе. – Не смята трава, камни не потревожены.

    Уверенно ступая по камням, маиор Саплин ответил:

    – Следы увидишь у моря. Здесь я воспретил всему живому ходить.

    Взяв перевал, спустились в долину, где по левую руку сразу резко возвысились ужасные скалистые обрывы, изрезанные водой, сырые от сочащейся влаги, а оттого поблескивающие, как огромные зеленоватые зеркала, а по правую руку туманился чудовищный провал под землю, будто сама земля, ахнув, просела, образовав такой чудовищный провал со стенами, отвесно падающими вниз, полосатыми, разного цвета, а совсем далеко внизу взгляд неясно угадывал в колеблющейся голубоватой дымке неяркое водяное сердечко бирюзового озерца, над которым бесшумно клубился и пыхал пар, как будто то озеро кипятили.

    – А оно и вправду кипит, – объяснил маиор Саплин. – Так сильно кипит, что в воде можно варить мясо. Только такое мясо есть нельзя, все покрывается оно вредной накипью.

    Смеясь, крикнул по-русски:

    – Хочешь в Апонию, Сан?

    И без того согбенный апонец, улыбаясь, начал кланяться быстро, как бамбук под ветром.

    – Вот видишь, – безжалостно сказал маиор. – Ты, Сан, хочешь в Апонию, а пойдешь со мною в Россию, то есть совсем в другую сторону. Так жизнь, Сан, устроена.

    Вздохнув, добавил:

    – Я вот шведа бил истово. Знал, когда победим – отдохну в деревеньке, непременно, считал, крепкую деревеньку получу от государя. А что на деле? На краю земли охраняю гору серебра. Так и ты, Сан. Плыл на бусе, хотел обобрать дикующих и быстро вернуться к себе в Апонию богатым, а тебя вон куда занесло!

    Пообещал:

    – А занесет еще дальше! В Санкт-Петербурхе представлю самому государю. Будешь учить русских гардемаринов апонскому языку. Мы скоро, Сан, широко распространимся по всему миру.

    Мечтательно прикрыл неукротимые глаза:

    – И по суше распространимся. И по морям. От Балтийских волн до сказочной Америки. Плохо, что ль, омыть пыльные сапоги в теплых морях?

    3Выдохлись.

    Особенно тяжело дался выход к морю.

    Тропа заросла так густо, что часто терялась. Только куши Татал определял направление.

    Но вышли. На песчаном берегу оглушил унылый вопль чаек, нелепые вскрики сивуча, залегшего на близких камнях. Неожиданные порывы ветра срывали с волн пену, бросали в казаков. Зато на песке враз обнаружились следы.

    – Здесь много прошло людей, – удивился Тюнька. – Будто с моря сошли, а потом снова ушли в море.

    Маиор подтвердил:

    – Верно.

    И отрывисто приказал:

    – Следить за берегом впереди!

    Дьяк-фантаст еще больше удивился:

    – Почему следить за берегом впереди? Следы-то с моря. И уходят обратно в море. Кто-то высаживался на берег, а потом отступил.

    – Молчи, Тюнька! Думаешь, если не повесили, то тебе все можно?

    Дьяк-фантаст не обиделся и не испугался, но, присматриваясь, удивился еще сильней:

    – В сапогах топтались на берегу. В русских сапогах.

    – Как в русских?

    – А так… Видишь, вмятины?.. – Но на всякий случай уточнил у мохнатого проводника: – Твои родимцы в сапогах ходят?

    Куши долго что-то объяснял, делал руками сложные знаки.

    – Ну? – не выдержал Иван. – Что говорит?

    – А он не говорит, он показывает, – развел руками Тюнька, почти ничего не понявший из взволнованных слов Татала. – Он показывает, что тут высаживались на берег не мохнатые.

    Спросил Татала:

    – Апонцы?

    И, не дослушав, кивнул Ивану:

    – Может, и апонцы…

    – Тюнька! – покачал головой Иван. – Плохо служишь.

    – Да почему?

    – Возьми Агеева, следуйте впереди осторожно, как говорит маиор, заглядывайте за каждую скалу, за каждый каменный выступ. Увидите, что подозрительное, сразу дайте отмашку.

    А казакам приказал:

    – Ни звука! Тихо идти, на цыпочках!

    Далеко идти не пришлось. Уже с первого поворота, оборотясь, прижав руку к губам, монстр бывший якуцкий статистик Тюнька дал отмашку.

    – Ну, чего там? – приблизившись, шепнул Иван.

    – Голова лежит.

    – Ты чё несешь такое?

    Тюнька растерянно перекрестился:

    – Вот те крест! Знакомая, кажись, голова.

    – Как знакомая?

    – Да Похабина голова.

    – Спятил?

    Оттолкнув локтем дьяка, Иван легонько глянул в щель между растрескавшимися, густо поросшими мхом камнями. Досадливо оттолкнул локтем прильнувшего сбоку Щербака.

    За каменной осыпью, неряшливо попортившей низ обрыва, начинался долгий и широкий песчаный пляж. Ровный, как стекло, хорошо убитый, пляж тускло отсвечивал, как влажное зеркало. Море, вздыхая, накатывало на песок длинные плоские языки, взбивало мутную пену. Длинные языки, вкрадчиво шурша, с двух сторон играючи обходили голову Похабина, торчавшую так, будто Похабин вдруг в пески провалился. Еще полчаса, отметил про себя Иван, и захлебнется голова рыжего Похабина.

    Сплюнул. Как может захлебнуться мертвая голова?

    Иван присмотрелся, но крови нигде не увидел. Да и какая на песке кровь?

    Выкатило голову на берег, наверное, волнами. Пожалел рыжего. Вот ведь сильно не хотел подниматься Похабин на борт бусы, плыть с монахом.

    Шагах в трех от рыжей головы Похабина остановилась, выбежав из-за камней, тоже рыжая лиса. Настороженно приподняла правую переднюю ногу, тявкнула, как собака, сделала неуверенный шажок. Потом еще один.

    Вытянув нос, жадно втягивала в себя влажные запахи.

    Голова Похабина чихнула. Лиса отскочила, а Иван вздрогнул.

    Чихнув, голова Похабина, обращенная бледным лицом в сторону Ивана, сморщилась жалобно, отплюнула набившийся в бороду песок, и выругалась. Да так кудряво, что лиса отступила еще на пару шагов. Иван перекрестился и спросил:

    – Зачем ругаешься?

    Голова Похабина медленно открыла глаза и снова выругалась.

    Крепко сторожась, толкая друг друга локтями, часто кладя крестное знамение, казаки спустились на пляж и обступили голову.

    – С небрежением жизнь творишь, – укорил Похабина Иван, останавливаясь над самой головой. – Когда-то сам говорил, что из чахотошных.

    И догадался:

    – Стоя, что ль, вкопан?

    Голова моргнула, отплюнула песок и выругалась.

    – А говорил, убивать не будет! – услышал Иван хриплый сердитый шепот. – А говорил, что оставит жизнь!

    – Да кто говорил?

    – А брат Игнатий.

    – Да ты погоди, Похабин, – удивился Тюнька, попытавшись за уши приподнять говорящую голову. – У тебя что, и тело есть?

    Похабин обиделся:

    – Почему ж нет? Есть. Только временно закопанное.

    – Тогда чего жалуешься? – укорил Похабина дьяк. – Сказали тебе, что убивать не будут, так ведь и не убили. Радуйся, живой ты.

    – Отрыть меня надо, – беспокойно моргнул Похабин. – Прилив начинается. Вода скоро рот зальет.

    Пожаловался:

    – Озяб я.

    – А буса где?

    – В море.

    – А ты почему на берегу?

    – Выброшен.

    – Как такое случилось? – спросил Иван, чувствуя холодный взгляд чугунного господина Чепесюка.

    – А так… – непонятно прохрипел Похабин, отплевывая попадающий в бороду песок. – Монах, значит, один затеял уйти в море. Мне сказал, что, дескать, не будет убивать. Не хочешь идти с нами, сказал, сиди на берегу, дурак. Жив останешься, когда-нибудь отыщем. Я говорю, а чего ж не останусь жив на берегу? Я обязательно останусь. А брат Игнатий засмеялся. До этого вообще хотел бросить меня в море, да воспротивились казаки. Похабин, сказали, плохому нас не учил, надо по-человечески поступить с Похабиным. И поступили по-человечески, не бросили в море. Вывезли на берег, для надежности всадили в яму.

    Похабин отплюнул набивающийся в рот песок:

    – Еще полчаса, и затопило бы приливом…

    – Погоди, Похабин, – остановил Иван говорящую голову. – Кто вывез тебя на берег?

    – Я ж говорю, монах.

    – Брат Игнатий?

    – Ну да. Гореть ему в аду!

    – Да почему же он вывез тебя на берег?

    – А я на него кричал. Просил казаков не ходить с ним.

    – Куда не ходить? Почему кричал?

    – Монах брат Игнатий, подведя бусу к берегу, прямо с утра ударил по дикующим, – хрипло объяснил Похабин. – Сказал, что возьмем у дикующих припас и сразу уйдем. Сказал, что не будем ждать ни тебя, ни господина Чепесюка. Загрузимся съестным, сказал, отнимем у мохнатых мяхкую рухлядь и уйдем. А вышло совсем не так. На выстрел из пушечки набежало столько дикующих, что пришлось отводить бусу от берега. Алешку Ихина убило стрелой. Я стал кричать на монаха, зачем он порушил общий план? Теперь дикующие обиделись, кричал я на него, они барина Крестинина не пропустят к берегу, а строгий господин Чепесюк вырежет тебе язык, брат Игнатий, чтобы не брался больше командовать! А монах в ответ приставил саблю мне к горлу. Ему, дескать, не указ отныне ни строгий господин Чепесюк, ни барин Крестинин. Пускай сперва поймают! И обидно захохотал. И по лицу ударил. Хорошо, что не сабелькой, – Похабин снизу вверх испуганно покосился в сторону господина Чепесюка. – А потом брат Игнатий приказал свезти меня на берег и вбить в яму.

    – Повесить! – выкрикнул маиор, с ненавистью втыкая сабельку в песок.

    – Кого? – испугался Тюнька.

    – Попа поганого!

    Тюнька успокоился, а Похабин вяло пожевал губами:

    – Теперь не повесишь… Теперь уйдет…

    – Куда собрался монах?

    – В сторону Апонии.

    – А люди?

    – Чего ж люди? Людей подбирал он сам.

    – А Карп Агеев?

    – А Карп молчит. Он один.

    Похабин пожевал губами, отплюнул долетевшую до него пену, и прохрипел с укором:

    – А ты бы оставил меня на бусе, барин?

    – Откопайте Похабина!

    Палками и обломками дерева, в изобилии валявшимися на берегу, потом просто руками казаки начали торопливо отрывать Похабина из песка, а он плевался слюной:

    – Не будет ждать брат Игнатий. Сказал, что уйдет в Апонию. Сказал, что нам Бог поможет.

    Вдруг вычислил среди казаков незнакомого человека в парике:

    – Это кто ж будет?

    – Маиор его императорского Батуринского полка Яков Афанасьев Саплин, – охотно подсказал монстр Тюнька.

    – Чего ж не похож на русского человека?

    – Чего мелешь, дурак? – ногой замахнулся маиор.

    – Меня сегодня все бьют, – хрипло пожаловался Похабин, скашивая глаза на чугунного господина Чепесюка. – Но я не ропщу. Наверное, так Богу угодно.

    Похабина наконец вынули из ямы. Он весь дрожал, одежда на нем промокла. Кто-то вытащил сухие портки, чистую рубаху, нашелся потертый кафтан из запасных. Похабин, дрожа, одевался, отвертываясь от казаков. Кто-то легонько подтолкнул Крестинина.

    Иван обернулся.

    Тяжелый взгляд господина Чепесюка был направлен на Похабина. Кажется, господин Чепесюк видел что-то такое, чего пока не видел Иван. Пришлось незаметно передвинуться на шаг, тогда и Иван увидел белое голое плечо Похабина, которым он отворачивался от казаков. И не зря отворачивался. На том белом плече синели пороховые литеры – вор!

    – Пагаяро!

    «Молчи!» – взглядом приказал господин Чепесюк.

    Под прикрытием скал вздули огонь, согрели чай. Похабин ел и пил жадно.

    – Как отошли от берега, – рассказал, – монах брат Игнатий сразу стал командиром. Не зря Тюнька крикнул, прощай, мол, Похабин, запишу тебя в поминальник. Теперь многих можно записать туда. Только отошли от берега, монах собрал людей на палубе. Вот, сказал, как договаривались, так и получилось. Крови христианской на нас нет, и Апония близко. А господина Чепесюка да барина Крестинина жалеть не следует. Они явились на Камчатку за вашими жизнями, особенно господин Чепесюк, тайный человек. Он сам тайный, и указ у него тайный – хватать всех и каждого, кто окажется вблизи. На всех на вас, казаки, выданы ему бумаги, на каждого выписан специальный лист. В тех бумагах, засмеялся, есть и твое имя, Похабин. Только я монаху не поверил, – громко объяснил Похабин, глядя только на господина Чепесюка. – Я стал кричать, что сволокут его за такие слова на виску. И вас, дураков, крикнул остальным казакам, сволокут на виску! А казаки что? Они народ темный. Они дружно крикнули брату Игнатию: правильно! И все как один решили, что возьмут припас и уйдут на юг. Монах брат Игнатий им грамотно разъяснил: коль вернемся в Россию с апонским богатством, сам государь скажет спасибо. А не захотим вернуться, займем какой теплый остров, как хотел когда-то атаман Данила Анцыферов. Жизнь вольная, привлечем в холопы дикующих. И так грозно брат Игнатий посмотрел на казаков: сказано-де в Писании: «И пусть будет ответ твой – да, а нет – нет, и что сверх того – то все от лукавого».

    – Что ж ответили казаки?

    – Мы верим, сказали.

    – Лукавишь, Похабин, – негромко предупредил Иван. – Неужто все так и сказали?

    – Так и сказали! – Похабин упал на колени, трясло его уже не от холода. Перехватив взгляд господина Чепесюка, зарыдал: – Правду говорю!

    – А Карп Агеев?

    – И Карп так сказал. Не мог не сказать. Зарежут!

    – Где сейчас буса?

    – Думаю, что в бухте уединенной. Вон за тем мысом. Думаю, ждет сейчас монах ночи. Хочет ударить по дикующим. Как ему уйти без припаса?

    И быстро сказал, не вставая с колен и все так же не спуская глаз с господина Чепесюка:

    – Знаю, что надо делать…

    – Ну?

    – Уходить надо.

    – Куда?

    – В море.

    – На чем?

    – А там, за мысом, много байдар. Дикующие сошлись на праздник с других островов. У них хорошие байдары, в таких даже в бурю можно ходить по морю. Тайно обойдем мыс и возьмем две большие байдары, а у остальных прорубим днища. Уйдем на байдарах за остров, на отмелях наколем морского зверя, запасемся водой. Или ночью нападем на бусу. Если подойти тихо, то можно схватить дерзкого монаха. А казаки… Они что? Они убоятся… На них господин Чепесюк один раз взглянет, они и убоятся…

    – Как думаешь, Яков Афанасьич?

    – Думаю, правду говорит, собака, – пнул Похабина неукротимый маиор. – Нас государь учил: из любой конфузии можно сотворить викторию. А вот схватить попа поганого!

    Огляделся:

    – А до ночи нужно укрыться. Силы скопить. Дикующего Татала при себе придержим, чтоб не сбежал.

    – Брат Игнатий хитер, – покачал головой Иван. – Он не подпустит к себе байдары. Даже если подойдем ночью. Расстреляет из пушечки-тюфячка.

    – А можно так сделать, – предложил, все еще дрожа, Похабин. – Пусть монстр Тюнька громко крикнет с байдары, что вот-де скинули мы господина Чепесюка да барина Крестинина! Они, мол, хотели повесить его, а мы скинули и теперь хотим идти с ним, с монахом!

    – Да нет! – в ужасе крикнул монстр.

    Иван отмахнулся от монстра:

    – А дикующие? Услышат же…

    – Если им попортим байдары, пусть слушают. Вплавь к боту не ринешься, холодно.

    – Охрана, наверное, у байдар.

    – А как же.

    – Значит…

    – Значит, зарежем троих, а то четверых, – неукротимо вмешался в разговор маиор Саплин. – Мохнатых от того меньше не станет. Только резать их надо тихо, не то набегут…

    И выругался, совсем как Иван:

    – Пагаяро!

    4«…И бросились на нас иноземцы, больше сотни, и берег весь отняли, оттеснили к воде. А бой у иноземцев каменный и лучный. Стали бить каменьем, стрелять из луков, даже щит пробивали, так сильно. А буса вора и бунтовщика монаха брата Игнатия стояла на якоре на большой воде, никто оттуда даже внимания нам не выказал. И мы по берегу с трудом пробились к ручью до больших балаганов и там выстрелили сразу из двух пищалей. И иноземцы побежали как бы прочь, а потом снова выскочили со всех сторон. Такая у них была иноземская хитрость. И пришлось рубить днища лодок, только две из них увели. А вор и бунтовщик монах брат Игнатий, глядя на то наше бедствие, жестокосердно оставил нас, ушел в море…»

    Так говорилось в пережитых записях дьяка-фантаста Тюньки.

    А называлось: «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого».

    5– Поджигай балаганы! – крикнул маиор, шумно выстрелив из пищали в набегающих куши.

    – Да Божеское ли дело? Там в балаганах всякая детская мелюзга!

    Из летних балаганов впрямь доносились вопли и крики женщин, писк и плач детских голосов.

    – Поджигай! – неукротимо крикнул маиор, и сам первый бросил огонь в плетеные из сухих прутьев стены балагана. – Бог не допустит бабам да мелюзге сгореть, зато дикующие задержатся. Начнут выхватывать из огня родимцев, и задержатся.

    Балаганы вспыхнули сразу в трех местах. В темной влажной ночи, освещаемой высокими столбами огня, казаки шумно скатились на берег, где одна к одной, как сонные рыбы, лежали на песке высоко вытащенные тяжелые байдары.

    – Скатывай в море! – командовал маиор. – Руби лишним днища!

    Застучали топоры. Из тьмы набегали тихие волны, забрасывали песок пеной.

    Светился в море слабый огонь, там, наверное, гадали люди брата Игнатия, что такое творится на берегу, почему шум и гам и большой огонь? Гадали, дивились, но не решались подойти близко.

    На фоне пылающих балаганов бежали дикующие. Как медведи поднялись на дыбы, подумал Иван. Свистнуло несколько стрел. Господин Чепесюк, устав, наверное, махать топором, осел на песок, припал чугунной головой к перевернутой байдаре, приложился ухом к днищу. Иван отметил это случайно, краем глаза, и удивился. Что можно услышать ночью на чужом берегу, прижавшись ухом к днищу пустой байдары?

    – Прыгай в байдары! – скомандовал маиор. – Отталкивайся!

    – Пора, – нерешительно тронул Иван чугунное плечо прильнувшего к байдаре господина Чепесюка. Даже сейчас не знал, надо ли мешать тайному человеку? Но теперь уже Похабин, по колено в ледяной воде удерживая раскачивающуюся на волне байдару, закричал страшно:

    – Пора, барин! Поторопись!

    Невдалеке байдара, оттолкнутая от берега гренадером Провом Агеевым, бесшумно скользнула по долгой волне, сгинула в ночном мраке.

    – Господин Чепесюк… – обожгло Ивана.

    Вдруг увидел: из-под лопатки господина Чепесюка торчит обломок стрелы.

    Растерялся:

    – Как же так? Пора нам…

    – После… – загадочно выдохнул господин Чепесюк, слегка приподняв голову.

    «После…»

    Слышать его голос было странно.

    Из уголка черных губ тянулась струйка черной слюны:

    – После…

    – Что после? – совсем растерялся Иван.

    – Пусть все отдаст…

    Силы заметно покинули господина Чепесюка.

    – После…

    – Господин Чепесюк! – Иван ошеломленно обтирал ладонью кровь и песок с мокрого искалеченного лица. – Ты ж при мне никогда ранен не был!

    С отчаянием закричал:

    – Ну, господин Чепесюк!

    – После…

    И опять повторил: «После…»

    Огонь наверху разгорался, жадно перекинувшись на сухой лес. Сухие сосенки светились, как зажженные свечи. Похабин по колено в ледяной воде, ругаясь, звал Ивана и господина Чепесюка. Дьяк-фантаст Тюнька выпалил из пищали в сторону идущих, как медведи, мохнатых теней – страшный ночной гром прокатился над островом, будто злой дух Уни-Камуй вправду наконец рассердился.

    – Что после? – в отчаянии закричал Иван. – Господин Чепесюк, что после? Как буду без тебя? Ты нас не раз спасал! – Иван сам не понимал, почему столько боли вызывает в нем вид умирающего господина Чепесюка? – Не надо тебе умирать!

    Господин Чепесюк не ответил.

    Упал лицом в песок и больше не шевельнулся.

    С обрывов, вопя, валили мохнатые тени. Кто-то рванул Ивана, потащил в сторону от умершего, почти силком бросил в байдару. С уверенностью не мог сказать, действительно ли шептал ему чугунный господин Чепесюк: «После…» Не успел даже легким платком отгородить Чепесюка от мира.

    «Господи, – отбивался от тянущих его рук. – Прими душу грешную!»

  

  
    Глава V В море

    1«Нисс – небо.

    Кеера – ветер.

    Камуй-сиууне – молния.

    Упаш – снег.

    Кета – звезда.

    Чип – байдара.

    Сиппу – соль.

    Еин киток осива – молчи!..»

    «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого» в записях дьяка-фантаста Тюньки.

    2Туман.

    Влажный туман.

    Неистребимый, белый вечный туман.

    Иван слепо смотрел перед собой, сил не было. Руку протянешь, все равно ничего не видно – одни неопределенные мутные пятна. Шепнул с усилием невидимому в тумане, а потому как бы несуществующему, хотя где-то рядом обретающемуся маиору:

    – Я, наверное, умер, Яков Афанасьич… Даже прикащик Волотька Атласов перестал являться… А я ведь просьбу его не выполнил…

    Помолчав, добавил главное:

    – А если не умер, то хочу умереть… Пусть в тумане, но тихо, как христианин…

    – Грех так говорить, барин! – из ничего, из белой мглы прохрипел голос тоже где-то рядом обретающегося Похабина. – Грех себе желать смерти. Никогда ничего такого не желай. Господь лучше знает, что кому надо.

    – Устал…

    Неслышно, медлительно наклонился к борту.

    Упадешь в воду, и не станет ничего, подумал. Буду плыть в воде, как апонский тапочек на левую ногу. Зато никаких мук. И не надо медлительно всматриваться в туман, к чему-то прислушиваться, надеяться. Если дурак Похабин не ухватит за руку, сразу придет конец.

    Вдруг вспомнил.

    После… Пусть все отдаст…

    Но что хотел сказать этими словами господин Чепесюк? Какая тайна стояла за ними? Кому предназначалась?..

    Устал…

    Упаду за борт, и не будет никаких тайн…

    Даже тумана мяхкого, волглого, от которого чувствуешь себя навсегда заключенным в сыром подвале, не будет…

    Наклонился к борту. Еще немного, и можно ткнуться лицом в густую волну, но из тумана с силой выскользнул сжатый кулачок маиора Саплина и отбросил ослабевшего Ивана на дно байдары. Маиор, неясным пятном выступив из сырого тумана, шепнул хрипло, но неукротимо:

    – Делай что должно, и пусть будет что будет! На все воля Господня, Иван. Пока Он не объявит свою волю, терпи.

    Силой усадил на скамью:

    – Берись за весла!..

    С тех пор как опустили за борт умершего от ран казака из молодых Ухова, с тех пор как в тумане умер на руках Похабина монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, остались в байдаре только трое – вконец обессилевшие Иван Крестинин и Похабин и совсем впавший в неистовство неукротимый маиор Саплин. Любое движение, любой знак маиор встречал теперь как вызов своей судьбе. То начинал рычать, как зверь, пугал Ивана, требовал соблюдения важных принсипов, пытался разорвать руками туман, то пугал Ивана и Похабина, что, если, мол, помрете, всех прокляну! Если, мол, помрете, оставите одного в байдаре, не предам ваши тела вечному покою! Что-нибудь ужасное сделаю с вашими телами! И заставлял двигаться Ивана и Похабина, силой усаживал на весла:

    – Греби!

    А куда грести?

    Нигде ничего не видно.

    Силой заставлял сосать кусочки изловленной за бортом пучеглазой рыбы.

    В великой неукротимости спрашивал сам себя: «Мнилось ли когда, что буду плыть по столь большому морю?»

    И сам себе не верил: «А раньше разве не плавал?»

    И сам себе отвечал: «Какое море? Один туман». И добавлял привычно: «Туман – большое зло. После шведа, может, главное».

    А жалел об одном: «Попа поганого не повесили!..»

    Туман…

    Буря, раскидавшая байдары, давно утишилась. Тюнька и молодой казак Ухов умерли, господина Чепесюка убило стрелой. Вместе с другой байдарой пропали казак из молодых Щербак, с ним маленький апонец Сан, гренадеры Потап Маслов и младший брат Агеев – Пров. Может, уже и умерли, о том никто не знал.

    Молча прислушивались, как в молочной мгле неслышно влечет байдару течением на край света. Иногда сквозь белую мглу высвечивалось неясное зарево. Может, скирда горела на невидимом острову, а может, какая гора огнем дышала. Еще шумно что-то плюхалось в воде, сопело, возилось, гоня волну.

    – Может, кит? – слабо дивился Иван. – Их, наверное, ловить можно?

    – Кого? – спрашивал из тумана Похабин.

    – Китов.

    – Ну, поймаешь? А дальше что?

    – В Апонию повезем.

    – А в Апонии что?

    – В Апонии теплое средиземное море, невиданные деревья. Там непуганые олени берут пищу из рук человека. Там толстый бог Фанасома сидит посреди травы, утешает робких апонцев…

    Обессилено добавлял:

    – Вот куда занесло? Может, давно плывем по апонским водам?

    – Смирись, барин, – советовал из тумана невидимый Похабин. – Раз не убило стрелами, не затянуло в морские водовороты, не заморило голодом до смерти, значит зачем-то мы еще нужны. Вот Тюнька помер, и Ухов помер, и самого господина Чепесюка убило стрелой. Они свое дело сделали, а мы живы, несет куда-то. Маиор парик потерял, а нас все несет и несет… Значит, задумано так…

    – Да зачем?

    – Разве можно спрашивать такое?

    – А может, случайно живем, Похабин?

    – Как это случайно? – пугался Похабин. – Не бывает ничего случайного. Лес валится в бурю, падают дерево на дерево, образуется сплошной бурелом, а разве случалось так, барин, чтобы хоть раз сложилась из таких случайностей хотя бы маленькая, хотя бы самая простенькая, даже самая кривая избушка?

    Истово клал крестное знамение:

    – Все благое от Господа, а от человека одно зло.

    «Каани – железо.

    Онууман – вечер.

    Алааль – лето.

    Киупи – брат.

    Ани – огонь.

    Насиаата – завтра.

    Ешичум – дождь.

    Еин кмукаруа – не сплю…»

    Произносил медленно вслух:

    – Насиаата…

    – Ты чего, барин? – пугался невидимый Похабин.

    – Так дикующие говорят…

    А сам помнил: после… пусть все отдаст…

    – Ну, жалко Тюньку-монстра. Большого был ума дьяк. А я его даже не повесил…

    И медленно, чтобы каждый слышал каждое слово, читал из Тюнькиной книги «Рассуждения о других вещах»: «Объявитель сего билета дикующий мохнатый куши Татал, а по-русски Черныш, вступил в российское подданство текущего сего 1724 года, в чем во уверение учинил присягу с обязательством с его рода платить, когда спрошен быть имеет, ясак с каждого взрослого человека, луком владеющего, и когда потребуется безоговорочно отдавать лис и морского зверя человеку из казны Его Императорского Величества, за что сего дикующего мохнатого куши Татала, а по-русски Черныша, принимать и почитать за верноподданного».

    – Умный был дьяк. Полезный государеву делу, – от всего утомленного сердца жалел Иван. – Пусть постоянно подозревал между согласными твердый знак, прямо так и писал – всегъда… взъгляд… и протъчее… а крайне полезный был государству человек…

    Всматривался в отсыревшую слипающуюся бумагу.

    Видел название, написанное собственной рукой: «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого». А ниже Тюнькой добавленное: «Язык для потерпевших кораблекрушение».

    – Умный был дьяк, какие длинные знал слова. Был длинный и слова любил длинные. Жаль, нет больше монстра…

    – Зачем жалеть? – смиренно отвечал невидимый, только слабо угадывающийся в тумане Похабин. – Будь Тюнька жив, давно бы, наверное, умер.

    Иван без удивления качал головой:

    – Может, и умер бы. Но еще всякое записал бы в книгу. Всякие умные рассуждения бы внес в нее, и многие новые слова из языка дикующих. У апонца Сана и у куши Татала узнавал слова, вносил в книгу. Зачем-то записал длинно – язык… И не простой, а для потерпевших кораблекрушение… Понял, Похабин? Про нас, наверное, думал. Боялся, что занесет нас еще на какой остров…

    – Да хватит уж, сколько можно?..

    – Этого мы знать не можем, – качал головой Иван. – А у Тюньки был ум. Он широко прозревал будущее…

    Намекал строго:

    – Учи язык дикующих, Похабин. Пригодится!

    – Да где?

    – Откуда ж мне знать?

    И невидимый маиор доставал из мглы:

    – Учи, учи язык дикующих, Похабин. Не может быть, чтобы не приткнуло байдару к берегу…

    3«А луки из лиственишного дерева оклеены берестой.

    А названия стрел:

    пенш – костяная,

    уаллакал – железная,

    каухлачь – каменная.

    Ком – костяной томар,

    тылшкум – деревянный томар,

    англьпынш – тож костянуха…»

    Иван медлительно вглядывался в Тюнькины записи.

    Все было там вперемешку – и слова апонские, и слова мохнатых. И просто разные слова были, иногда странные. Например, чуппу. Слово не длинное, а означает сразу и Луну и Солнце. Как так?.. Или слово усиху – слуга, а рядом кусиуге – служанка. Откуда у дикующих слуги или служанки, серветьерки, как иначе говорят?

    Хотел спросить маиора, потом раздумал.

    Обидится.

    Туман…

    Грести уже не могли.

    Валялись на дне байдары, сохраняя последние силы.

    Окончательно потеряли счет дням. Сколько носит по морю? Может, уже месяц? Может, год? Может, давно занесло байдару туда, где не водится ничего живого? Мысленно вписывал в Тюнькину книгу:

    «…Бытность на море всегда в смертельной опасности. Ужасные нужды, труд великий, а еще большой страх. Страх от того, что проходит плавание в незнаемом море, никаких вокруг берегов, даже неизвестных – одни туманы. Пить нечего. Немного росы с утра и сок пойманной в море рыбы. Было ли так, что когда-то кушали горячий чай, при этом по многу чашек?»

    В тумане пронзительно плакала чайка.

    Может, это Казукч, Плачущая, одна из брошенных переменных жен, призывала неукротимого маиора вернуться на свой остров?..

    «Имена женския:

    Каналам – враговка,

    Кенилля – мышеловка, ведьма,

    Кымхач – не разрожается,

    Кайруч – колотье,

    Якын – так просто,

    Ямга – мор,

    Кепион – так просто…»

    Туман…

    Все, что имели (небольшой походный запас муки и вяленого мяса), давно съели. Съели и найденное в байдаре тесто на пресной воде, которое мохнатые куши берут с собой в плавание.

    Иногда чудились острова в тумане.

    Иногда тенью что-то проходило сквозь мглу.

    Может, остров… А может, дьявол дразнится…

    Иногда вспоминали: а монах? Где монах? Где поп поганый? Где брат Игнатий, что звался в миру Иваном? Может, видит сейчас каменные городки Апонии? Может, выбирает для приступа совсем какой-нибудь счастливый островок, что позеленей да потеплее, – для долгой счастливой жизни?

    Твердо решили, что если кто-нибудь выживет, не важно, маиор ли, Иван или даже Похабин, то выживший непременно отыщет брата Игнатия, сорвет с мерзкого монаха рясу и повесит попа на первом встречном дереве, никому ничего не объясняя.

    А как иначе?

    Кровь на том монахе!

    Когда Иван совсем ослабел, опять пришел к нему в полузабытье казачий голова камчатский прикащик Атласов. Хмурясь, присел на борт, ни разу не качнув байдару, потом опустил ногу в сапоге за борт и совсем нахмурился. Знаю, мол, о чем думаешь, Иван. Только не бойся, не случится с тобой беды. Ты не утонешь, и с голоду не умрешь, и не съедят тебя дикующие. И на меня так не смотри. Это только кажется, что я пьян или нажевался гриба. Это я от ненависти такой. Верь мне. А гриб жевал вор Козырь, крикнутый бунтовщиками есаулом. Вот Козырю никогда нельзя было верить. Он придет, сядет у огня и похвастается: вот-де ходил на собаках зимним путем аж до дальних коряков и даже дальше. А сам никуда не ходил, сам весь месяц валялся в теплой полуземлянке, жевал мухомор. А если и ходил далеко, то только в болезненных видениях…

    Сев на борт не дрогнувшей от того байдары, камчатский прикащик хмуро покачал головой:

    «Что? Упустили вора?»

    Сил не было, но Иван ответил.

    «Молчи! – рассердился казачий голова. – Знаю вас. Много роптали, суетой порабощали сердца. Небрежничали в молитвах, об истинной вере легко судили. Не посещали храмы, не исполняли тайных обещаний, данных Господу. Не раз впадали в нечеловеческую ярость, отчего служили причиной чужого горя. Искали господства, разрушали себя пьянством, ложью, невежеством. Не употребляли во благо Богом данные таланты…»

    – А сам? – медлительно спросил Иван, чтобы отвязаться.

    Атласов замолчал, растаял в тумане. И чугунного господина Чепесюка нигде нет. Иван твердо верил, что, находись господин Чепесюк в байдаре, давно ткнулись бы носом в какую землицу. Смутно дивился, не понимал, обдумывая последние слова таинственного человека господина Чепесюка. Вот молчал всю жизнь, а в последнюю минуту выговорился.

    После… Пусть все отдаст…

    Зачем так шептал?

    Известно было, что строгий господин Чепесюк и раньше не просто так махал сабелькой, за что порубили ему лицо, а помогал государю чем-то важным, чем-то таким, о чем лично государь до сих пор помнит даже во сне. И если он, Иван, бедный секретный дьяк, выжил в трудной дороге, то опять только благодаря господину Чепесюку.

    «А скажет господин Чепесюк – убить кого?» – вспомнил Иван свое прощание с думным дьяком Матвеевым.

    «Сразу убей!»

    «А скажет – построй корабль?»

    «Сразу начинай строить!»

    «Да не умею!»

    «Начнешь строить, научишься. И господин Чепесюк подскажет».

    «Он что ж, все умеет?»

    «Господин Чепесюк умеет все!»

    После… Пусть все отдаст…

    Горел лес, горели балаганы. Шли дикующие, как медведи на задних лапах. Палил из пищали верный гренадер Потап Маслов. Видно, смешались в последний момент мысли господина Чепесюка.

    Пусть все отдаст…

    А что отдаст? Кому?

    Не мог понять Чепесюка.

    Спрашивал маиора, неукротимый маиор задумывался.

    Сильный человек отвечал наконец Ивану. Сильный и простой. Совсем как тот ученик, в котором нет ни тени лукавства. Господь, говорят, таких видит под смоковницей. И вдруг сам спрашивал:

    – Если дальше ничего нет, зачем летят туда птицы?..

    – Какие птицы, маиор?

    «Имена мужския:

    Кешкея – не умирай,

    Камак – озерная букашка,

    Лемшинга – земляной,

    Шикуйка – паук,

    Чакач – просто так,

    Кана – враг,

    Имаркин – трава, быстро сгорающая,

    Быргач – скорбный,

    Талач – кот морской,

    Гайчале – просто так…»

    Туман…

    Замерзая во влажной ночи, лист за листом сожгли умную дорожную книгу «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого». И сразу за этим посыпал из тумана снег.

    Иван заплакал:

    – Все, маиор… Не могу больше…

    – Молчи, – шепотом приказал неукротимый маиор. – Похабин молчит, и ты молчи.

    – Может, умер уже Похабин?

    – Он жив. Молчи, не то ударю тебя. Видишь, рассеивается туман.

    Услышали шум. Приподняв головы, жадно всматривались в плывущее молоко.

    Правда, рассеивался туман. Поплыли смутные тени, проявились разрывы в тумане. Потом сразу вдруг, хоть закрывай глаза, высветило – берег высокий, каменный, в расщелинах снег, буруны с шумом разбиваются о прибрежные камни, а в разрывах тумана небо темное. Пена белым покрывала полоску берега под скалами, оглушенные морские бобры ныряли в морскую глубь – поскорей забиться в заросли длинной морской капусты, там уютно.

    И гора вблизи.

    Такая большая, такая в снегу, что страшно.

    И вся, вся прямо такая, как на апонских рисунках.

    – Уж не Апония ли?

    Неукротимый маиор слабо покачал головой.

    – Теперь все равно, – сказал. – Теперь разобьет в бурунах…

    Но в последний момент еще раз пересилил себя и скомандовал: «Встать!»

    И заорал, пинками поднимая сомлевшего Похабина: «Всем встать! Весла в руки! Я тебя убью, Похабин, если не встанешь! И тебя, Иван, убью!»

    Медленный снег кружился над неизвестным берегом.

  

  
    Глава I Сговор

    1– Хамшарен! Пагаяро!

    Похабин изумленно моргал и негромко ругался сразу на нескольких языках.

    Крошечные оконца бани-полуземлянки, затянутые пленкой из сухих медвежьих кишок, слепо и мутно, будто бельмами, смотрели на курящуюся от тепла реку Уйулен. Горбатая крыша пленительно зеленела нежной травой и тоже курилась. В воздухе далеко пахло древесным дымком. Дым был легче пера, а может, даже еще легче, но звери на другом берегу реки все равно останавливались. Забывая дело, по которому шли, они твердо ставили лапы в жирную влажную землю, поворачивали мохнатые головы в сторону бани-полуземлянки, укрывшейся на подошве чудовищной, белой от снега горы, и принюхивались с любопытством, с осторожностью. Хорошо знали, что нымыланская полуземлянка пахнет берлогой. А тут запах странен, настораживал.

    – Нала-коша! Илага-пылачиган!

    Похабин сидел на ровдуге, на потертой оленьей шкуре, брошенной прямо в траву. На нем был распахнутый медвежий кафтан, наброшенный на голое распаренное тело. Сидел Похабин по-нымылански, так, что ноги под ним переплелись. Он изумленно моргал, в голове все смешалось от жара. Известное дело: баня парит, баня правит, баня все поправит, но только глупым нымыланам приходит в голову водить дружбу через баню; очень истово, даже очень и очень истово топил баню неукротимый маиор Саплин. Шагни вовнутрь, спирает дыхание. Как при входе в ад.

    – Хамшарен!

    Похабин сплюнул.

    Подняв мокрую голову, с привычным изумлением, с привычной тоской уставился на ужасную по величине снежную гору.

    Богатейшая страна Камчатка. И не только горами.

    Летом на версту от берегов – вонь. Так много идет рыбы в реках, что лесной зверь брезгует ступать в воду, рыба сама выпирает себя из переполненного русла. А в море богатый зверь-сивуч. А на берегах – олешки. Нигде не жил так спокойно, так сытно Похабин, как на тихой камчатской реке Уйулен, под ужасной снежной горой, закрывшей собой полмира. А все одно – тоска.

    Год прошел, как вышли к балаганам нымылана Айги неукротимый маиор Саплин, секретный дьяк Иван Крестинин и простой человек с пищалью в руках Федька Похабин, а трудно было привыкнуть, такой оказался край.

    Айга, увидев Крестинина, изумленно вскинул над головой руки:

    – Аймаклау!

    Изумленно развел руками:

    – Брыхтатын!

    Такими словами хотел выказать свое большое удивление, даже немного страх. Вот, хотел выказать, пришел к балаганам из падающих снегов истинный брыхтатын – бородатый огненный человек, большой, жилистый, с огненным взором.

    И даже не один.

    Сразу три огненных человека.

    Об огненных людях нымылане только слышали, это дальние нымылане изредка встречали их. Назывались огненные люди – русскими. Айга знал, что приходят они издалека. Наверное, дома у них все плохо, подумал Айга, увидев жилистого Крестинина и его спутников. Вот какой большой, вон какой сильный, вон какой бородатый брыхтатын, а видно, что у них там дома, где они живут, все плохо. Если бы хорошо жили, так далеко не ходили бы. Наверное, жирной оленины у них мало, подумал Айга, потому и идут к нам. И одновременно восхитился:

    – Аймаклау! Большой!

    Так и стали звать Ивана на тихой реке Уйулен, от дальних ее истоков до дальнего мыса Атвалык. Когда-то называли Пробиркой – за общую тихость и особенную бледность лица, которую пьющий человек может приобрести только в Санкт-Петербурхе, а теперь – Аймаклау!

    К Айге с моря поднимались тяжело.

    Питались мясом оленя, убившегося на их глазах, – сорвался с берегового обрыва. Дважды видели на берегах осенней реки камчадалов: один раз бабу в мужичьих штанах, в другой раз мужика в хоньбах – тоже как бы в штанах, но пришитых прямо к душегрейке. Бабу хотели схватить, но баба убежала. Хотели схватить мужика, чтобы показал дорогу к людям, и тоже не смогли. Мужик ловко прятался за деревьями, вскрикивал как леший, в руки не давался и некоторое время даже следовал за их байдарой по берегу. Правда, леса по берегам оказались такими густыми, что мужик в хоньбах отстал.

    Байдару сбивало течением, на фоне высоких белых облаков плыли тучи, черные, как вода в омуте. Похабин сказал печально: «Помрем… Зима скоро…» Даже неукротимый маиор поежился: «Зима – подкоп под фортецию чувств… Отеческой аттенцией государя… Надо зимовье ставить…»

    – Балаганы, – подсказал Иван.

    – Нет, не балаганы, – упрямо возразил маиор. – Зимовье.

    Без особого выражения, не усмехнувшись, Иван повторил:

    – Говорю, балаганы.

    Обернувшись, поняли, о чем говорит Иван. Увидели на берегу широкую травяную поляну, открытую на реку, а на поляне полуземлянку и несколько балаганов. Там же, на берегу, под шестами для вяления больших рыб стояло несколько камчадалов, в основном бабы. Лица круглые, посредственной ширины, а брови густые и широкие. Только у одного камчадала угадывалась борода, совсем узкая, жидкая, в отличие от островных куши, а волос на всех был черный. При первом взгляде чувствовалось, что вообще человеческий волос в этих местах густ, как в лошадиных хвостах, но на головах баб заплетено много косичек. Глядя на огненных людей, возникших на реке, камчадалы испуганно жались в кучку, но за оружие не хватались – только перекрикивались друг с другом с нелепым протяжением в голосах и с разными удивительными телодвижениями.

    – Дикующие! – удивился Похабин и потянулся к пищали.

    – Молчи, Похабин, и убери руку с пищали, – негромко предупредил Иван. – Сил у нас нет ссориться с дикующими. Если выстрелишь, некуда будет деться. Нам дружба нужна, Похабин, чтобы не одним зимовать в лесу. Сиди смирно, сделай приятное лицо и не пугай дикующих.

    Оглаживая бороду, Иван первым, не торопясь, поднялся на берег.

    Так же не торопясь, знаками показал Айге и его дочерям, что вот они на байдаре – совсем простые люди, а пришли с моря. Сильно жалел в тот момент, что нет рядом монстра якуцкого дьяка-фантаста Тюньки, тот умел говорить хоть с коряками, хоть с куши, хоть с камчадалами. Без дьяка-фантаста самим надо было учиться чужому языку, даже самому трудному. Понимали, что уйти с неизвестной реки без помощи проводников невозможно, а проводниками могли быть только дикующие. Позже, зимой, когда подружились с Айгой, с удивлением узнали, что Айга никуда не согласился бы их вести. Например, к корякам вести – убьют. Коряки всегда убивают русских. Да и вообще всех чужих убивают. Увидев чужого, сразу начинают орать всем горлом, сами себя пугаются и начинают драться. И к керекам вести нельзя. Кереки тоже всех чужих убивают. И к другим нымыланам, к таким, как он, Айга не мог вести. Так объяснил: и дальние и ближние нымылане пугливы, себя называют просто жителями, никуда далеко не ходят, а русских боятся, называют их – брыхтатын, огненными людьми. Он, Айга, и сам раньше от многих нымылан слышал, что у русских усы торчат, как у моржей, наконечники их копий длиной в локоть, не меньше, а глаза из железа – круглые и черные. А нымылане, они пугливы. Увидя таких страшных людей, от природной робости бросятся в реку и утонут… А вот если идти к чюхчам, доходчиво объяснил Айга, то уж лучше самим сразу броситься в реку. Чюхчи русских людьми никак не признают, считают их – хамшарен, собачьим отродьем. Увидев русского, немедленно стараются его убить…

    Например, такое рассказывают.

    Жила маленькая чюхочья девочка по имени Гынкныт.

    Однажды сторонние люди, не чюхчи, собрались в шатре для благодарственного жертвоприношения. Они закрыли дымовое отверстие и стали петь. Некоторые весело пели – кеу, кеу, кеу, а другие совсем как лаяли – коон, коон, коон.

    Услышав такое, хозяйка шатра, которая стояла снаружи, сказала чюхочьей девочке Гынкныт: «Посмотри туда. Зачем так поют?»

    Девочка Гынкныт нашла маленькую щель и заглянула в шатер.

    А в шатре людей уже не было. Там были только одни лающие собаки.

    Тогда чюхчи избили их. Часть этих собак испугалась, убежала на запад, и там они сделались русскими. А некоторые остались просто собаками, чтобы чюхчи могли использовать их для езды.

    Зимовали у Айги.

    Сперва никому старались не попадать на глаза.

    С самим Айгой подружились, подробно вызнали все известные пути к югу и к западу, в те места, где, по слухам, появляются русские. Вернуться к морю было, конечно, проще – спускайся да и спускайся вниз по реке, но что делать на море без большого припаса? Да и не уйдешь далеко на старой байдаре.

    А хотелось уйти.

    Иногда сильно хотелось.

    Если бы не Иван…

    «Хамшарен! – Похабин изумленно качал горячей всклоченной головой. – Ох, барин!»

    Как только не уговаривали Ивана, что только не говорили, у него ответ был на все один: рано уходить! Еще не всех дикующих объясачили, не со всеми нымыланами свели дружбу, не осмотрели земли, что лежат вдоль реки! Еще даже не проверили необычный слух, что якобы на мысу Атвалык, чуть ли не у родимцев Айги, появился недавно странный человек – выплеснуло его из моря. Строг, бородат, говорит по-своему. Вдруг, думали, это кто-то из своих людей, которые ушли с острова Симусир второй байдарой? Или кто-то из людей с бусы, уведенной попом поганым Игнашкой?

    – Сипанг! – изумленно ругался Похабин. – Нала-коша!

    Если б не баба, давно ушли!

    Моргнул изумленно.

    Вот скоро вернется барин, сильно удивится переменам.

    Месяц назад Иван оставил Похабина и маиора в самом простом балагане, а теперь на берегу стояло настоящее зимовье. Пусть тесная, пусть невысокая, но деревянная изба, а не какая-то сырая полуземлянка. Рубить начинали вместе, но довершили дело Похабин и маиор.

    А еще больше, сплюнул Похабин, удивится барин другому.

    Сойдет на берег, громко крикнет друга сердешного Айгу, а сердешного друга нет, сшел с родных мест друг сердешный и шишиг своих свел с собою. Ну ни одной не оставил шишиги и сам не остался!

    А как зимовать без Айги?

    Да никак.

    Похабин изумленно моргнул.

    Увидит барин, что остались на реке совсем одни, ни баб, ни Айги, сразу поймет – пора уходить. И не куда-нибудь, а к русским. Пора искать русских на юге или на западе. Не сидеть же всю жизнь среди дикующих! Ох, удивится барин, подумал Похабин, впадая в некоторое сомнение. Как это, дескать, сшел сердешный друг Айга? Как это свел куда-то своих шишиг? Как это свел куда-то меньшую Кенилля – белоголовку с белой прядкой в густых, черных, как сажа, волосах?

    Кенилля…

    Ужас как ловко выбегала из балагана.

    Круглая, крепкая, выбегала из балагана, кричала высоким птичкиным голосом, заставляла Ивана вздрагивать. На маленького неукротимого маиора всегда смотрела с испугом, на рыжего Похабина с отвращением, плевалась, воздевала руки к небу, снова пряталась в балаган, нашептывала колдовство на рыбью голову, а потом убегала на речной остров, колдовала на острове над деревянным болваном. Сестрам-простыгам постоянно твердила (Похабин сам слышал), что русские, они как голодные чайки. На Ивана глядит жадно, а сама твердит, что русские, они-де всегда не сыты, всегда ищут пищу. Наша еда, олешки, сама на ногах ходит, наша еда, коренья, сама в земле растет, а у брыхтатын, у русских, нет ничего такого, поэтому у них глаза всегда голодные и всегда блестят.

    Дивилась.

    Люди – разные.

    Ительмены, например, лживы, спесивы, много едят, много похваляются. Вот убьем всех, похваляются. Одулы, наоборот, простодушны. Увидят, что тебя комар мучает, из простого простодушия, пожалев, могут тебя убить. Им, к слову, старую собаку легче удавить, чем из урасы ее выгнать. А коряки, наоборот, жестоки. Те коряки совсем как чюхчи, только чюхчи еще жесточе. И русские умеют так смотреть на тебя, будто ты дерево или балаган.

    А Иван другим казался.

    Кенилля смотрела на Ивана особенно.

    Думая так, Похабин изумленно чихнул. Вот край такой!

    Ужасные горелые сопки под небо, снаружи покрыты снегом, а внутри, наверное, горячие – дымят, как старые очаги, иногда шум изнутри слышен, треск и будто сильными мехами раздувание, от чего дрожат все ближние места. Лопухи вымахивают в человечий рост, земля заросла травой-шеламайником, в которой, как в лесу, можно потеряться, вода в некоторых ручьях горяча, земля так дрожит, что падают самые крепкие балаганы. Чего ни коснись, все устроено богато, но как бы на короткое время, не навсегда, все как бы на скорую руку. Так бог Кутха работает. И камчадалы от такой его работы – пустобороды, узки плечами, легкомысленны нравом. И веры у них никакой – шаманят. Бьют в бубны, громко кричат. Обувь носят оленью, подошвы нерпичьи, в такой обуви можно долго плясать, а парки у них, зимние балахоны, из нерпичьей шкуры – рукава перехватывают узорами, подолы расшиты.

    И всегда камчадалы как бы торопятся.

    Даже когда ничего не делают, все равно как бы торопятся.

    «Уга! Уга!» – кричат на собак, хотя можно и не кричать. К берегу подплывая, издалека обращают внимание: «Намкын толухтат!» Теплого дня, значит. И Кенилля, ведьма малая, белоголовка, мышеловка проклятая, тоже, как птичка, кричит по утрам: «Намкын! Намкын!» Вернется барин, сильно удивится, покачал головой Похабин. Может, сгоряча схватится за нож. Зачем, дескать, поторопился, зачем поспешил покинуть богатую знакомую реку, зачем сшел со знакомой реки сердешный друг Айга?

    А мы так ответим:

    «Дела у Айги».

    И скажем прямо:

    «Пора, Иван. Пора возвращаться в Россию!»

    Барин, конечно, скрипнет зубами, но тогда скажет маиор:

    «Ты не балуй, Иван. Сшел на нос Атвалык Айга, чтоб взглянуть на человека, будто вынесенного морем к его родимцам. Такова официя. А то вдруг русский? Сам знаешь, как трудно среди чужих одному».

    Барин еще раз скрипнет зубами, но официя такова.

    2Похабин сплюнул.

    Вот не сшел пока Айга.

    Кричит пока по утрам птичкиным голосом белоголовка Кенилля.

    А барин где-то плывет по реке. Месяц назад ушел навестить нымылана Кеку, большого умельца по охоте на красных лис, и вот все плывет, плывет – наверное, скоро вернется.

    Не сшел пока Айга.

    Задыхаясь, сидит в облаке жгучего пара, заполнившего баню-полуземлянку.

    А в таком же облаке сидит перед Айгой маленький, но неукротимый маиор Саплин. Поддаст воды на раскаленные камни, ухнет, укорит Айгу:

    – Как так? Сам прямой, а девок рожаешь с ногами круглыми, как колеса.

    – То не я… – шипит Айга от жара, пряча хитрые глаза под ладони. – То бабы рожают…

    – Ну да, бабы, – соглашается неукротимый маиор. – Ты бы, конечно, других родил!

    Сидит Айга, отец шишиг, отец простыг, дикующих девок, прямой родимец ведьмы-белоголовки Кенилля, сидит в баньке напротив неукротимого маиора, задыхается от жары, потеет, жадно пожирает жирную пищу, совсем голый, как положено гостю, и неукротимый маиор перед ним – в чем мать родила, как принято среди нымыланов. Известно: решил свести дружбу с нымыланами, поступай как они. А они всегда так поступают.

    Похабин сплюнул.

    Кенилля, ведьма, нинвит, выглянула из недалекого отцовского балагана, сверкнула черным ведьминым глазом. Будто чувствует, что решают ее судьбу. Сглазила барина, к себе привязала, привязала к дикой земле, засыпанной горами, заросшей лесом, иссеченной многочисленными реками. И он, Похабин, застрял тут из-за ведьмы Кенилля, белоголовки дикующей. И неукротимый маиор Саплин. Бросили бы барина, одни ушли, да жалко – вместе проделали такой путь. Барин – русский, как бросишь?

    Изумленно моргнул, отмахиваясь от ленивого комарья.

    Слов нет, Камчатка не худший край. Болезней мало, болотной горячки вовсе нет, молнии, правда, часто бьют, но ведь не целят специально в человека. Березка в лесу плотная, черная, а все ж березка. И рябина есть, и черемха. Вся подошва черной горелой сопки – долгая, уходящая вдаль в дымку, поросла черемхой, березкой, упругим ольховником. А другая сторона сопки… Айга не раз говорил, что обратная сторона резко падает в море, такое большое, что даже с гор не видно никаких островов.

    «Как не видно? – сердился маиор Саплин. – А те острова, с которых нас пригнало? Неужто и с гор не видно?»

    «Ни одного, – уверенно отвечал Айга. – Совсем ни одного».

    «А вот ножом ударю!» – сердился маиор.

    Айга смеялся на такую шутку, покачивал круглой, как кочка, головой.

    Переносица вся иссечена шрамами, будто рубили ее ножом, глаза влажные, черные. По простоте рассказывал все, что знал. Например, рассказывал: горелая сопка круто обрывается в море. Если от ее подножья идти на полночь морем, непременно наткнешься на чюхоч. Такого, правда, никто в здравом уме не делает. Да и спуститься к морю можно только по реке. Через гору тоже никто в здравом уме не ходит – нет там троп, одни болота-ржавцы да заросли стланика.

    Ходят по рекам.

    Реки на Камчатке как улицы в русском городе.

    По берегам – брусника, шикша, жимолость. Встречается еще ягода, что крупней куриного яйца, а на вид зелена, а на вкус – настоящая малина. На деревьях, правда, пусто, никакого овоща нет. И хлеба нигде никакого нет. Ничего такого не произрастает.

    Вот хорош край, а пустой.

    Спрашивается, зачем такой край человеку?

    Слушать шум волн, смотреть на белые снега, густо покрывшие горелую сопку? Следить за течением реки? Читать молитвы, среди ягод и грибов упав на колени? Нет, покачал головой Похабин, с нас хватит. Оторвем барина от ведьмы Кенилля, сведем в Якуцк. Оно понятно, вернувшись, барин будет сердиться, будет вскрикивать – куда, мол, сшел друг сердешный Айга? Куда, мол, свел белоголовку Кенилля?

    А кто знает?

    Известно, дикующим все равно куда идти, у них на всех сторонах родимцы да балаганы. Барин пошумит, пошумит, а потом согласится, не дурак – пора домой, пора в Россию. Поймет, что без ведьмы Кенилля нет на Камчатке никаких особенных дел.

    – Аан гич!.. – диковинным голосом крикнула какая-то птица на реке. И Похабин от того крика очнулся, изумленно моргая, обернулся к баньке.

    Из облака пара, как из взрыва, вывалился на ровдугу нагой и дымящийся маиор. Нижняя губа неукротимого маиора была неистово оттопырена, он хватал ртом воздух, серьга в оттопыренном ухе тряслась. Пластом упал на ровдугу, на губах запеклась пена, руки жирные, скользкие – он ими только что жир пластал. С отвращением оттер о траву руки. «Это как же так, Похабин? – пожаловался. – Это как ответить на эскапады? Айга вовсю дикует. Ест и ест, на него жар не действует, жир не действует. Он щерпы таз выхлебал, теперь жрет оленину. Подкоп ведет под фортецию чувств, и все щурится, всем доволен».

    Спросил:

    – Может, зарезать Айгу?

    – Ты что! – перекрестился Похабин. – Нам так надо, чтоб Айга не умер, а сам мирно сшел с реки.

    Махнул рукой:

    – Угощай Айгу жиром. И пару поддавай больше. Совсем, маиор, не жалей жаркого пару.

    Маиор, прищурясь, снова нырнул в жгучее жерло баньки.

    Копя силы, Похабин раскинулся на ровдуге. Знал: в баньке темно, в баньке камни раскалены, жар плотен. Айга на полу – весь распотелый, в пятнах пепельных да багровых, рот набит жирной пищей, а маленький, жилистый, неукротимый маиор, скалясь, тоже весь голый, на коленях потчует гостя. В левой руке маиора ремень китового жира, накроил целый тазик таких ремней, в правой – нож. Не на утренний завтрак, не на фриштык зазвал дикующего. «На! – кричит с сердцем маиор. – Вот тебе надо все съесть! От души угощаю!» И, в рот Айге вложив, сколь можно, режет жир у самых губ гостя: «На, Айга! На!»

    А иначе как?

    Иначе нужного не добьешься.

    Свести дружбу с Айгой предложил маиору Похабин.

    Маиор сперва удивился:

    «Без Ивана? Зачем?»

    «Да для барина, – ухмыльнулся Похабин, почесывая пальцем заросшую рыжей бородой щеку. – Пока ходит по реке, мы по-местному сведем дружбу с Айгой. Сам знаешь, пока сидит здесь ведьма Кенилля, барин никуда не пойдет. А мы с Айгой сведем дружбу по-нымылански – с банькой, с жирной едой. Подарки дадим Айге. А за те подарки твердо потребуем – иди вниз, Айга! Иди к морю, друг сердешный! Сам говорил, что у моря сидят родимцы. И шишиг своих сведи к родимцам. Заодно узнаешь для нас, какого человека выметнуло морем на берег. Так и уйдет Айга со своими простыгами. А без ведьмы затоскует барин. Поймет, что не нужен больше никому».

    Похабин вздохнул.

    Ох, пора и ему нырять в баньку, гудящую от жара.

    Вот вроде и отдышался, а все равно перед глазами марево.

    Айга просто объяснял – это от тесноты духов. Айга так объяснял: у них, у нымылан, так много духов, что в солнечную погоду рябит в глазах. Когда плывут перед глазами темные пятна – это летают многие нымыланские духи. Они везде – и в болоте, и в лесу, и в воде. Они и на горе, и в озере, и в воздухе. Разве может быть пуст воздух? Разве может никого не быть в колоде гнилой? Разве можно смеяться над огнем? – в огне мириады духов, больше, чем звезд на небе. Везде духи! Не заручившись настоящей дружбой с Айгой, нечего и думать пробиться сквозь такие страшные сонмища – заворотят, собьют с пути, как лешие в русском лесу. Не заручившись дружбой с Айгой, нечего и думать просить его покинуть стойбище, увести шишиг, в крайнем случае хотя бы белоголовку.

    Похабин ухмыльнулся: Айга, наверное, думает, что мы по глупости хотим свести с ним дружбу. Наверное, уже прикидывает, какой такой подарок попросят глупые брыхтатын, русские. Думает, наверное, что попросят русские олешка. Или двух. А может, даже трех олешков попросят недалекие русские, чтобы каждому вышло по одному.

    А мы нет, ухмыльнулся Похабин. Мы совсем другое попросим.

    Знал, если хочешь получить от нымылана что-то нужное – заручись его дружбой, заручись крепким его согласием. Зови выбранного нымылана в гости, веди в балаган, сажай в жаркую баню-полуземлянку. Вежливо говори: койон! Улыбайся вежливо: на пол садись, сюда! Вежливо говори: катваган, то есть садись на пол, садись сюда поудобней! И с гостем, раздевшись, берись за разное заранее приуготовленное кушанье, шумно потчуй гостя, шумно радуйся вместе с ним, веди беседу, не забывай обдавать водой раскаленные камни. Чем жарче банька, чем жирней пища, тем лучше. Потчуй гостя так, чтоб пот обильно стекал по лбу, чтоб пища сама садилась в желудок, а тело горячо обмякало от сытости и жара. Потчуй так, чтобы гость, сомлев, сам первый запросил свободы и воздуха, чтобы сам первый признал себя побежденным…

    А сомлел гость – всё!

    Сомлел гость – смело требуй желаемого.

    Гость обязан отдать все, что ты у него попросишь. Хоть дочь родную. У них, у нымылан, такой закон. Собаки, меха, домашнее борошнишко, олешки, ягоды, переменные жены – все твое, на что укажешь. Ни один нымылан никогда не пойдет против обычаев.

    Но, понятно, нужны отдарки…

    Богатые отдарки Похабин и маиор приготовили заранее, чтобы Айга не надул губы, не почувствовал себя обиженным – русский ремень кожаный с выдавленным на нем рисунком, да две русские надломленные деревянные ложки с остатками цветной росписи, да немножко бисеру голубого. Вот Айга угорит, наестся жирной пищи, напьется тяжкого давежного вина, сдастся – потребует прохлады, воздуха, воли, тогда они, маиор и Похабин, стребуют с Айги подарок.

    Айга сильно удивится, узнав, чего от него хотят. Всего-то увести к родимцам Кенилля? Всего-то шишигу, нинвит, ведьму, дочку глазастую, черную, с белой прядкой на голове, черной, как сажа, увести к родимцам? Не отдать навсегда или там на год или на два в переменные жены, а всего лишь увести к родимцам на берег моря? А на берегу посмотреть на человека, которого выметнуло волной на берег? Всего-то?

    Айга удивится.

    Глупые русские! Всего-то шишигу Кенилля увести к родимцам! Поднимет в изумлении брови, как бы не понимая:

    – Ну?

    Тогда Похабин повторит, не смущаясь. Дескать, ты, Айга, сам говорил: есть нос у моря под прозванием Атвалык, а на том носу живет твоя другая переменная жена. И еще ты говорил, Айга, на тот нос якобы выкинуло волной какого-то человека. Вот и пойди к своим родимцам с шишигами, проведи зиму у моря. Мы так желаем, Айга. Это твой нам подарок.

    Сперва Айга из уважения как бы не поймет. Будет куражиться, будет нелепо чихать, щурясь на Солнце. Всем голосом, с клекотом, как известная водяная птица гусь, будет спрашивать – зачем идти так далеко? Я лучший другой подарок дам. Я вам жирного олешка дам. Я трех лисиц дам. Буду помогать на охоте. Балаган поставлю новый. А на нос Атвалык пошлем какую другую шишигу.

    Тогда скажет неукротимый маиор:

    – Молчи, Айга! Мы дружбу с тобой свели. Нарушать обычаи – зло. После шведа, может, главное. Веди белоголовку на нос Атвалык, пусть там кричит своим птичкиным голосом. Клянусь пушками, так будет лучше. Пусть поживет шишига среди родимцев. Принсипы, Айга, прежде всего! Никак нам нельзя, Айга, без принсипов!

    Айга еще сильней удивится, но не станет переспрашивать, зачем надо идти на мыс Атвалык. Он даже не будет переспрашивать, зачем брать с собой Кенилля. Он только обрадуется – ну совсем глупые русские! Могли жирных олешков взять, могли быстрых собачек взять, могли лисиц взять, а вместо этого говорят – иди к родимцам!

    Считать такое подарком!

    Конечно, имени Кенилля никто во все время переговоров вслух не произнесет. Речь у нымылан о бабах всегда сторонняя, всегда как бы стороной, не впрямую. Они вообще не будут называть никаких имен. Издалека только, стороной, всякими такими далекими намеками. А то, не дай бог, подслушают злые духи. У нымыланов с этим строго.

    3Похабин вздрогнул.

    Из пыхнувшей паром баньки, неукротимо охнув, вывалился, упал на вытертую ровдугу маиор. Мокрая борода неукротимого маиора сбилась на бок, мокрые волосы облепили лоб, глаза горели чернью и страстью.

    – Угорел? – испугался Похабин.

    – Айгу кормлю. Сильно ест Айга.

    – А ты вина ему подливай! Вина давежного подливай!

    – За вином и вышел, – жадно хватая губами воздух объяснил маиор. – Выпили все вино.

    – Ты сам не пей, – напомнил Похабин, указывая на берестяную корчагу. – Здоровье разрушишь.

    Не зря напоминал. Травное вино на Камчатке зовут давежным. Оно тяжкое, едкое, сердце нещадно давит. Кровь от него в жилах садится, чернеет, а все равно пьют такое вино, прислушаться чтоб к фантазиям. Напомнил:

    – Ты Айге подливай чаще. Надо, чтобы Айга побольше пил. Жарко да пьяно, да жирной пищи по горло, тогда запросит Айга пощады.

    Забрав корчагу, перекрестившись, распаренный маиор, как в жаркую печь, вновь нырнул под закрышку бани, стреляющую струйками пара. Но тут же выглянул:

    – Похабин, Айга зовет!

    – Свободы просит?

    – Да нет, бодр дикующий. Тебя хочет видеть. Пускай, говорит, придет второй бородатый. Дружбу, говорит, желаю сразу свести с обоими.

    – Зачем? Это нам отдарки удвоит.

    – Молчи, Похабин! Иди, угоди дикующему.

    Похабин с неохотой поднялся. Багровый, потный, нырнул под закрышку. Сразу полыхнуло в лицо огнем, обожгло влажным жаром. Еле выговорил – лицемерно, с укором:

    – Не жарко в баньке у вас, маиор! Гостя холодом мучаешь, совсем захолодил гостя. Потчуешь плохо. Жиру, вина мало даешь.

    И попросил:

    – Поддай!

    Вода шумно взорвалась на раскаленных камнях.

    Айга, блаженно рыгнув, выкрикнул:

    – Акхалалай!

    Это он по-своему, по-нымылански выкрикнул: акхалалай – вот хорошо! По-своему дал понять: вот его, Айгу, голого небогатого человека, от всей души принимают! Брыхтатын, настоящие огненные люди принимают! Даже потер в волнении порубленную, всю в шрамах переносицу. Сидел на полу криво, вывалив на колени плотный, в пепельных и в красных пятнах живот. Уже несколько раз высвобождал переполненный желудок, но неукротимый маиор вновь и вновь, задыхаясь, выставлял перед ним тазик отварной рыбы и юколы, корни сараны и специальную сладкую травку, пластал на ремни в берестяном тазу нерпичий и китовый жир, подталкивал корчагу с вином – на, Айга, ешь! Тебе, Айга, ничего не жалко! Желаем с тобой свести настоящую дружбу по нымыланским обычаям! Видишь, как горячо встречаем, от души кормим.

    – Ешь!

    Глаза Айги, черные, влажные, полные понимания, вдруг обессмысливались, разрисованное диковинными узорами, испорченное шрамами на переносице лицо темнело, толстые губы неуклюже отвисали, но Айга себя пересиливал, пощады не просил, ел, пил, хитро жмурился – вот как хорошо, вот как горячо его, Айгу, встречают! Вот, взмахивал руками, как хорошо живем! Вот какое у нас состояние человеческое хорошее! Плевал в сторону полночи: там чюхчи, там враги. Сильно сердился: там чюхчи! Загорался, сердясь: чюхчи – обманные люди. Перед плаванием в море ветер в узелках покупают у шаманов. Развяжешь такой узелок, выпустишь ветер – плывешь. А не хочешь плыть, не развязываешь. Плевался: чюхчи совсем обманные люди. И всегда полны жесточи. Нымылана поймают, намотают на руки сухую бересту и жгут. А если в гости придешь, может, и угостят чем, зато потом скажут: «Ну, хватит! Убьем тебя!» Плевал в сторону юга: там ительмены, лжецы. Воровски приходят на тихую реку Уйулен, на тихую дресвяную реку, воровски уводят чужих зверей. Приходят на олешках, на лодках – батах. Почему приходят? Да плохо живут. Совсем как русские. Жили бы хорошо, никуда не ходили бы. Вот нымылане на реке Уйулен хорошо живут, они никуда не ходят.

    Сытно отрыгивая, Айга делал глоток травного вина, со вкусом жевал ремень китового жира. Маиор быстро, а Похабин не торопясь, в жгучей полутьме баньки пихали под руку Айге другие жирные куски. На, Айга! Только для тебя! Хотим только с тобой дружить. Ешь, пей, мы тебе еще дадим. Мы тебе китового жиру дадим, жирной оленятины, травного вина…

    Айга ел.

    Айга пил.

    Айга лукаво подмигивал неукротимому маиору и рыжему Похабину, объяснял на пальцах: вот всем известно, что любой якут за жирную кобылятину родную дочь отдаст, еще радоваться будет – всего-то там дочь отдал за жирную кобылятину! Вот всем известно, что любой чюхча за жирную собачку собственную ярангу отдаст, собственную байдару отдаст, еще радоваться будет – всего-то ярангу, всего-то там байдару отдал за жирную собачку! А нымылане, они другие. Они все готовы отдать, но только за дружбу!

    Маиор неукротимо кивал: это верно, без принсипов нельзя! И рыжий Похабин кивал: это верно! Острым ножом отхватывал у самых губ ремень китового жира, пихал Айге в рот – ешь!

    Влажные глаза Айги обессмысливались.

    Иногда терял на минуту соображение, припадал к горячему полу баньки, но спохватывался, выпрямлялся, для душевной опоры неистово ругал главных врагов – чюхоч. У них, у чюхоч, ругал – очень плохое человеческое состояние. Будь у них хорошее человеческое состояние, чюхочи не ходили бы войной на тихих нымыланов. Серел от жары, в волнении тер израненную переносицу – очень не любил чюхчей, даже в баньке боялся чюхчей. Ну, плохой народ! Всегда приходят с оружием, отбирают олешков, уводят дочерей. У него пять дочерей, пять простыг, всех могут увести. Жалко. Он лучше смело встанет перед чюхчами и будет драться. Кая вычиган! Он не отдаст в полон Каналам, не отдаст в полон Кыгмач, не отдаст старшую Кайруч, не отдаст чюхчам черную Чекаву, не отдаст и младшую Кенилля – чистую, тоже черную, с белой прядкой в густых волосах.

    Враговка твоя Каналам, беззлобно подумал Похабин, окуная горящее лицо в холодную воду, стоявшую в особом чане. Твою Каналам даже чюхчи боятся. Как и старшую. Не зря ее назвали Кайруч – колотье.

    Ухмыльнулся, глядя на явственно сомлевающего Айгу.

    Ты, ухмыльнулся, не чюхоч ругаешь, беззлобно подумал, ты нас ругаешь. Боишься, задружим с тобой сильно, возьмем все твое стадо, возьмем балаганы, возьмем собачек и дочерей. Это ты нас разжалобить хочешь, Айга, а мы к тебе просто с добром без всякой хитрости. Всего-то делов по горячей дружбе – взять ту меньшую шишигу, что по имени Кенилля, да и увести от греха по реке. И не куда-нибудь, а к родимцам.

    А мы тоже уйдем. Тихо и спокойно. В сторону русских. Мы ведь тоже хотим к своим родимцам, Айга.

    Моргнул изумленно, представив, как онемеет Айга, услышав, какой именно подарок потребуют от него. Небось, подумает – совсем глупые! Айга, он ведь чего угодно ждет, только не такой просьбы. Будет радоваться, будет думать – вот свел дружбу с глупыми русскими, а они ничего не взяли, зато теперь он отдарок возьмет большой.

    – Акхалалай!

    Айга обильно потел, шумно отрыгивал, шумно похвалялся.

    Вот олешки у него! Вот собачки! Вот переменные жены, дочери! Вот, шумно похвалялся, большие балаганы у него. Очень чистые. Плевал презрительно в сторону полночи: там чюхчи – враги, людишки плохие, не знают чистоты! Ронял кусок жира на влажный земляной пол, поднимал, смахивал ладонью приставший сор, ел жадно – выказывал уважение. У чюхоч, ругался, все бабы нечистые, лиц никогда не моют. Иногда мочой моют. Даже волосы заплетут, все равно волосы висят на них как космы. И платье на чюхчах всегда несвежее, залосклое. Шумно ругал чюхоч, наклоняя блестящие от пота плечи, – у чюхоч всегда бедно. У них плохие дрова. Они очаг топят, а земля под очагом тает, дым стелется по мокрому полу. А у нымылан тепло, сухо, весь дым уходит в проушину полуземлянки. А для света нымыланы мох специальный жгут в жире. У нымылан так тепло, похвалялся Айга, что бабы в балаганах сидят нагие, пяткою только прикрыв срам. А узоры на теле нымылан, поводил Айга разрисованными плечами, как богатое платье.

    Шумно похвалялся: нам, намыланам, лучше умереть, чем жить так плохо, как живут чюхчи! Махал рукой: дескать, хамшарен! Дескать, коэнем-коша! Дескать, илага-пылачиган! Бог Кутха, бог дикующих, поначалу так и создал чюхоч – собаками. Зря они говорят про русских всякое. Были собаками, потом самовольно переродились, теперь сами едят собачек.

    – Сьешь жиру, Айга! – щедро потчевал неукротимый маиор. – Ты правильно говоришь, Айга. Чюхчи большое зло. После шведа, может, главное.

    Вскрикивал с сердцем:

    – Ешь, Айга!

    – Акхалалай!

    – Вот и хорошо, – истово радовался маиор. – Вот и славно. Я к тебе со всею отеческою аттенцией. Я, Айга, еще жирных ремней нарежу. И рыбу не жалей. Много ешь, Айга, сытно.

    От сытости и жары глаза Айги совсем обессмысливались.

    – Вот правильно говоришь, чисто живешь, богато, – издали заходил неукротимый маиор. – Балаган на реке имеешь, олешков на берегу. Опять же, шишиги у тебя, простыг много.

    Айга оживал, улавливая смысл слов, вспоминал про дочерей, начинал озабоченно пересчитывать дочерей на пальцах: «Еннен… – пересчитывал. – Нинег… Ниокын… Ниакен… Мылленге…» Всего насчитал пять девок. Плюнул в сторону полночи: никогда нечистым чюхчам не достанутся его девки!

    Это верно, истово подтверждал неукротимый маиор. Мы в том, Айга, тебе поможем. Мы тебя защитим. Отеческой аттенцией государя. У нас, Айга, огненный бой, ты видел. Выстрелишь, самый большой олешек на колени падает от испуга. На любой дистанции. А нымылане – друзья. Многие нами уже подведены под шерть, многие принесли присягу государю. А то раньше-то как? Все российские народы государю ясак платили, а нымылане – нет. Живут на государевой земле, промышляют государева зверя, с государем одним воздухом дышут, а ясак не платят. Нельзя без принсипов жить, Айга! Тоже подсчитывал на пальцах, сколько нымылан приведено к присяге. Потом показывал на пальцах – десять… двадцать… тридцать один! А к этим, показывал еще три пальца, еще трое. Зимой подвели их под шерть. Значит, всего тридцать четыре государевых нымылана. Например, проезжий Кека с двумя родимцами случайно заехал к Айге зимой, даже не знал, что у Айги живут русские. Сперва сильно испугался, потом привык. Дал клятву государю, что он и его родимцы пойдут под шерть. Вот к доброму нымылану Кеке и ушел неделю назад Крестинин, посмотреть, как живут родимцы…

    4Когда впервые ступили на берег, даже не знали – Камчатка ли перед ними?

    Думали, может, снова какой остров или неведомая земля? Очень боялись зимы.

    Все, что сохранилось в байдаре, – пищаль да небольшой припас к ней. Ну, какие-то случайные вещи. Маиор, например, парик потерял. Долго скучал, щупал руками маленькую голую голову.

    Пошли на байдаре вверх по реке.

    Однажды сладко и тревожно запахло дымом.

    Сперва подумали, не без опаски, что, наверное, где-то рядом жилье, потом поняли – горит лес. Тяжело поднимались по тихой реке Уйулен. По деревьям, срубленным топором, видели – бывают здесь люди. По тем же деревьям видели, что зимой выпадает здесь много снегу – некоторые деревья срублены на высоте человеческого роста.

    Шли вверх по реке.

    На высоком берегу под огромной страшной горой впервые попали в снежный заряд. Весь мир внезапно залило ледяным молоком. «Смотри! – в беспамятстве пал на колени Иван, тыча холодной рукой в белую замять, в странные тени: – Это Тюнька! Это монстр дьяк-фантаст!»

    «Ну? – удивился неукротимый маиор. – Что делает?»

    «В зернь играет».

    «Да с кем?»

    «Наверно, со смертью».

    «Наверно, – подтвердил неукротимый маиор, вглядываясь в снежные заряды. – Но так думаю, то не смерть…»

    «А кто же?» – испуганно выдавил сквозь обледеневшую бороду Похабин, слышавший весь этот странный спор.

    Маиор сурово ответил:

    «Так думаю, что не дьяк это, а скорее государственный человек господин Чепесюк!..»

    В снежной замяти, замерзая, каждый видел свое, но Господь не оставил русских – почти умирая, наткнулись на балаганы и полуземлянку Айги. Чужие собачки бились, бросались грызть страшных бородатых пришельцев. Айга девок попрятал, но страшных пришельцев принял. Обмыл раны. Согрел, накормил, выходил. Бывало, что призывал других нымыланов: приходите посмотреть на русских, на брыхтатын. Другие нымылане охотно приходили, стояли над русскими, как столбы, ковыряли пальцем в носу, – дивились. Неукротимый маиор в свою очередь клал крестное знамение, сипло объяснял: вот пришли защитить вас от врагов, пришли наладить связь с государем. Такова диспозиция. Сипло напоминал: без принсипов нельзя. Великий государь Петр Алексеевич денно и нощно думает о дикующих. Его отеческой аттенцией… Следует вам, нымылане, собирать для государя и казны российской мяхкую рухлядь… А вам за то будут подарки…

    Дотянувшись до сумы, высыпал перед онемевшими нымыланами горстку сохранившегося бисера-одекуя.

    Нымылане дивились: вот русские глупые! Соболь – зверек почти совсем ненужный, никто не станет есть мясо соболя, на хвосте такого зверька для крепости замешивают глину, идущую на горшки, а русские за стопку тех же соболиных шкурок дают несколько бисеринок, сверкающих, будто звезды!

    Так сильно дивясь: а какие еще будут подарки? – шли под шерть, приносили государю клятву.

    Тут было страшно.

    Ударил страшно огненный бой, спугнул олешков, зверей, людей, может, даже рыбу спугнул в ручьях, но этого не видели. Каждый нымылан, робея, подходил к пищали. Неукротимый маиор, важно раздувая ноздри, сильно выпрямясь, строго указывал на пищальное дуло: вместо Креста и Евангелия брал присягу с простосердных. Доходчиво объяснял: ни одному отступнику не миновать пули. Подходящие к дулу клялись: «Инмокон кеим метынметик…» – что означало: «Правда, что я тебе не солгу…»

    Собаки, услышав такое, выли.

    Случайный проезжий Кека тоже пораженно произнес перед пищальным дулом: «Правда, что я тебе не солгу…» Но той же ночью тихо-тихо, прямо в ночь, уехал Кека на собачках вверх по реке Уйулен, разнося невероятные слухи о бородатых, но не курильцах, не куши, приплывших с моря, а вообще не островитянах. А еще всем рассказывал – есть у русских, у бородатых страшный огненный бой. Правда, непременно добавлял Кека, русские – глупые. За собольи никому не нужные шкурки дают волшебное – одекуй!

    Месяц назад уплыл Иван к нымылану Кеке.

    Уже многих нымылан узнал, но томило его любопытство. Как в детстве, в тундре, в сендухе, не унимался, все пытался понять – а там, за горой, что? А если спуститься вниз по тихой реке, что увидишь там? А если пойти за гору прямо на полночь, что встретишь на полночи? На лоскутах чистой бересты учинял чертежи.

    Маиор сердился:

    – Зачем ходить на полночь? Зачем спускаться по реке? Зачем лазать на гору? Разве Россия в той стороне?

    – Она и в той, – твердо отвечал Иван. – Россия большая. Куда мы пришли, там и Россия. Так думаю, что, куда ни иди, непременно наткнешься на Россию.

    И кивал:

    – Вот сплаваю к нымылану Кеке, тогда будем думать.

    – Пока сплаваешь, зима ляжет!

    – А что нам зима? – отговаривался Крестинин, думая, наверное, о ведьме-белоголовке. – Что нам зима?

    – Опять зимовать? – пугался Похабин.

    А неукротимый маиор сердился:

    – Смотри, уйдем без тебя!

    – Куда ж без меня? – возражал Иван. – Куда ж без меня да без пищали? Вас сразу ительмены побьют. Или чюхчи возьмут в полон. Или коряки. Айга говорит, что коряки и ительмены уже встречались с русскими. Он говорит, что корякам и ительменам русские не понравились. А чюхчам русские давно не нравятся. – Обещал: – Я быстро вернусь. Только взгляну, как течет река, да взгляну на гору со стороны нымылана Кеки.

    Добавлял значительно:

    – Я свою официю помню…

    Усмехался:

    – Нас государь послал!

    Так научился произносить слова, будто все упиралось в тайный приказ государя, а не в то, что он, Иван Крестинин, секретный дьяк, никак не хотел оставить Кенилля. Потому и вступили в сговор: в отсутствие Ивана решили свести дружбу с нымыланом Айгой. Пусть Айга отправит подальше свою ведьму-белоголовку, тогда ничто не станет удерживать Крестинина на реке Уйулен, тогда Крестинин сам потянется к русским.

    5Айга, обильно потея, жадно жевал жир, пересчитывал по пальцам шишиг, теперь, правда, по пальцам ног: «Еннен… Нинег… Ниокын… Ниакен… Мылленге…»

    Все равно получалось пять.

    Маиор покачал головой: «Много шишиг…»

    Айга важно кивнул: «Это правда…»

    И добавил: «Особенно Кенилля!»

    Рыжий Похабин нахмурился.

    Кенилля, правда, круглая, вохкая. Под взглядом барина Кенилля стала еще круглей. Она с каждым днем становится все круглее. Но ведь вовсе не главное дело ловить круглую шишигу на речных островках. Уж сильно хочется, так помни девку! Зачем из-за какой-то простыги сидеть на далекой от России реке? Вон у неукротимого маиора было три переменные жены, всех держал в денщиках, в сервитьерках, а все равно каждую оставил без раздумий.

    – Чего это он?

    Похабин уставился на Айгу.

    Круглые плечи нымылана безвольно обвисли, и сам он покосился на сторону. Бормотал неразборчивое. Вот вроде как он, Айга, похваляется крепкой дружбой с глупыми русскими. Получается так, что вроде как он, Айга, теперь даже злым духам не дается. Злые духи прилетают к нему во сне, а он им не дается, потому что свел крепкую дружбу с русскими. Вот вроде разные духи пытаются уморить за то Айгу во сне. Иные приходят из моря, другие прилетают с горелой сопки. Одни большие, другие совсем малые. Бывают даже такие, что как бы опалились в огне – безрукие, копченые, обгорелые, даже такие, что об одном полубоке. Самые богатые, конечно, из моря – у них палатки из травы, что на дне моря растет…

    – Сомлел! – обрадовался маиор. – Поддай, Похабин!

    Похабин, шипя, даже чуть подвывая от жара, плеснул на раскаленные камни. Как от взрыва припал в испуге к земляному полу. Маиор, сидя на полу по-нымылански, отирал локтем пот и важно, очень одобрительно смотрел, как жестоко рвало Айгу. Дождавшись некоторого покоя, когда Айга на минуту застыл в неуверенности, маиор неукротимо сунул в рот гостя новый ремень белого китового жира:

    – Потчуйся.

    Айга слабо жевал, глаза подернулись пеплом.

    – Акхалалай, – прошептал слабо. – Вот горячо, вот жарко угощаете.

    – Да ты ешь!

    – Акхалалай, – слабо отмахнулся Айга.

    – Ну?.. – смягчаясь, спросил маиор, дивясь страшным отметинам на переносице Айги. – Дышать хочешь?..

    – Дышать хочу, – наконец согласился Айга.

    Слабо икнув, по-собачьему пополз под закрышку.

    6Втроем, нагие, жаром пышущие, устало упали на ровдугу.

    Августовское солнце. Горелая сопка в полнеба. Вскрикнула птичка: зачем лежат на ровдуге голые люди? Может, умерли?

    Но нет, сели, поджали под себя ноги.

    – Вот, Айга, – сказал маиор важно, стараясь не выказать какого-то своего особенного интереса. – Вот ты говорил, Айга, что морской нос есть под именем Атвалык. И тот нос якобы населен. И там якобы есть у тебя некоторая переменная жена, чтобы тебе, кочуя на тот нос, никаких неудобств не чувствовать. И еще ты говорил, что вынесло на тот нос крепкого человека. У него даже борода растет. Говорил?

    Айга слабо кивнул.

    – Было у того человека имя?

    Слабо кивнул: было, наверно. Он не помнит. Зачем ему чужое имя? У него своих шишиг сколько! Вот он слышал, что на человека, вынесенного из моря, долго смотрела шаманка. А потом нымылане плясали вокруг человека, вынесенного волной, шаманка собачку убила. Посадила убитую собачку на кол, мордой к горелой сопке – хотела лечить вынесенного.

    – Вылечила?

    Айга блаженно повел горячим нагим плечом: вот он, Айга, жив, вот он дышит… И тот человек, наверное, жив… Улыбался бессмысленно, озирая маиора с Похабиным. Вот он, Айга, с какими большими русскими дружбу свел…

    Маиор искоса глянул на Похабина.

    – Вот сходишь, Айга, на морской нос, – строго сказал Похабин. – Посмотришь на выметнутого морем человека, пальцем попробуешь – не русский ли? Если русский, нам пришлешь весточку.

    Айга слабо икнул:

    – Зачем сам не пойдешь?

    – Нам в другую сторону, – махнул Похабин рукой. – Нам в Россию. Слышал, небось, государь ждет от нас известий. Думаю, от тех известий вам, нымыланам, выйдет облегчение.

    И повторил строго:

    – Пойдешь на нос Атвалык.

    – А как не отпустят нымылане бородатого, вынесенного морем?

    – Нам что за дело? Купи, – подсказал неукротимый маиор.

    – А коль умер бородатый?

    – Вот и узнаешь.

    – А коль болен?

    – Привезешь на собачках. По снегу и привезешь.

    Айга сел раздумчиво, подставляя пышущее жаром тело легкому ветерку, покопался рукой в теплой влажной земле, выщипнул сочную травинку, вяло пожевал:

    – Ну, когда привести?

    Маиор переглянулся с Похабиным:

    – А к самым сильным холодам.

    – Я раньше приведу.

    – Нет, нам раньше не надо. К самым сильным холодам приведи.

    – Как один пойду?

    – Зачем один? Не надо одному идти. У тебя шишиг много.

    Айга задумался, начал что-то понимать:

    – Ну, я Кыгмач возьму… Сильная… Трудно рождалась, зато сильная… Кыгмач возьму с собой…

    Маиор нахмурился:

    – Сильных в балагане оставь. Кто оставшимся шишигам помогать будет?

    Что-то уже совсем почти понимая, Айга кивнул:

    – Ну, Каналам возьму. Она враговка, ее людишки боятся…

    – Зачем тебе враговка в пути?

    – Тогда Кенилля возьму… – пытался угадать Айга.

    И угадал.

    – Вот возьми Кенилля, – в один голос сказали Похабин и неукротимый маиор. – В дороге такая нужней. И родимцев своих увидит у моря.

    – И родимцев своих увидит у моря… – как эхо повторил Айга и потер пальцами страшную переносицу.

    Глупые русские, подумал. Дают за никчемные шкурки бисер. Дружбу начав, к самому себе посылают в гости. А ведь с них отдарки потребуются. Подивился про себя: глупые. Сказал утвердительно:

    – Акхалалай!

    – Ишь, лает как песец, – неодобрительно отозвался маиор.

    Его уже отпустил жар, он даже потянул на себя свою одежду:

    – Не застудись, Похабин. Солнце греет, а край все равно чужой.

    Переглянулись. Айга голый, разрисованный, подобрав одежду, весь нагой, пошатываясь, побрел в сторону балагана. По дороге Айгу рвало, он останавливался, икал, снова шел. Из балагана выглянула круглая голова в косичках. Крикнула что-то. Неукротимый маиор сплюнул: «Ведьма!» И попросил жалобно: «Похабин! Простой воды дай».

  

  
    Глава II Чигей-Вай

    1Река Уйулен струилась меж каменных островков, лениво выплескивалась на зеркальные отмели, сердилась в узинах, таинственно шуршала в камышах, окружавших устье незаметных боковых речушек.

    Тихая, темная река. Прозрачная до дна.

    Папоротниковые береговые низины перемежались увалами, на каменных кручах важно, как старики, стояли деревья. В одном месте Иван увидел утесную гору, всю изрезанную временем, каменные пики торчали, как поставленные на попа байдары. Еще дальше громоздились в голубоватой дымке черные кручи ужасной горелой сопки, по самому верху все лето покрытые белыми, иногда не совсем чистыми складками снега.

    Иван знал, что подол горелой сопки распространился далеко, падает в море.

    Слышал от Айги, что было время, когда горелая сопка сильно сердилась – из дырявой вершины шел дым, из большой дыры летели искры и камни, земля вокруг вздрагивала, как котел с кипящей водой. Айга слышал от стариков – в горелой сопке живут умершие. Топят сопку, как зимнюю полуземлянку, едят сладкий китовый жир, а ночами тайком летают на охоту – ловить китов. Когда летят, вокруг них рождаются тайные звуки. Слышал ночью? – спрашивал Айга. Проснешься, все вроде тихо, а в то же время – шуршание неясное, как бы движение воздуха, тайные звуки. Это умершие летят – несут пойманного кита, а на каждом пальце у них еще по большой рыбе. Потом празднуют – жгут огонь, пьют травное вино, радуясь, колеблют землю.

    Слышал от Айги, что однажды горелая сопка выплюнула страшный огненный шар. В несколько секунд он стал черным, потом пепельным, но при этом все равно светился изнутри. И, так светясь, покатился вниз по склону, сжигая все живое на своем пути. «Неживое тоже, – сказал Айга и ткнул пальцем в гору. – Видишь, склон до сих пор покрыт закопченными пнями, даже стланик не может скрыть место большого пожара».

    Но живое сильнее мертвого.

    Если верить Айге, еще в его детстве склон горелой сопки был гол и мрачен, а теперь почти до самых снегов покрыт пятнами зелени. Ветер дует, семя разносит. Так всегда. Не случись на свете бумаг неизвестного казака, замученного на дыбе в Санкт-Петербурхе, никогда, наверное, не увидел бы Иван горелую сопку, никогда не смог бы уйти так далеко, не узнал бы чугунного господина Чепесюка, павшего на острове Симусир от стрелы дикующих… Видать, не зря все-таки пророчил старик-шептун. Вот и вниманием царствующей особы был отмечен, и дошел до края земли, и дикующую полюбил…

    Усмехнулся, глядя на лесинку, ныряющую впереди лодки.

    Привязанная, легкая, лесинка летит впереди лодки – по стрежню. Следи за ней да работай веслом.

    Дивен мир.

    Однажды на бусе монах брат Игнатий, поп поганый, вперив черные глаза в отблески света, играющие на некрутой волне, сказал:

    – В пустыне Нижнего Египта безмолвствовал Иосиф. Пришел к нему Лот и спросил: «Авва! По мере сил моих исполняю малое молитвенное правило, соблюдаю умеренный пост, блюду чистоту, не принимаю греховных помыслов. Скажи, авва, что мне еще надлежит делать?»

    Брат Игнатий с тайным значением глянул на Ивана и загадочно заключил, повторяя мудрый ответ старца Иосифа: «Если хочешь, будь весь – огонь!»

    Усмехнулся.

    В чужой стране опасно быть огнем.

    Опять усмехнулся. Почему в чужой? Совсем не чужая.

    Ну а что горы трясутся, так это из-за злых духов. У нымылан много духов. Гамулы называются. Выпив травного вина, вместе с умершими любят раскачивать гору. Это ничего. Время придет, явятся на Камчатку многие святые отцы, обратят дикующих, прогонят духов, срубят в лесах пустыньки, в тихих келийках начнут отмаливать грехи нымыланов, вот тогда они сами отрешатся от неправильных, от нелепых богов.

    Покачал головой, глядя в воду. Вспомнил: Кенилля…

    Не мог понять себя, но, работая веслом, правя лодкой, занимаясь делом будничным, почему-то счастливо рассмеялся, почему-то обрадовался тихой реке, ее бесчисленным поворотам.

    В одном месте белку спугнул.

    Сидела белка, распушив хвост, на черной березе, низко наклонившейся к воде, а Иван ее спугнул.

    Вот зачем сидит на черной березе? Рядом старое пожарище, все затянутое кедровником, на старом пожарище много орехов. Вот зачем сидит на березе, не ест орехи? Спугнул белку и, когда она метнулась к кедровнику, опять счастливо рассмеялся.

    Сразу ответный смех донесся со стороны горы.

    Наверное, нымыланские духи боялись близко приближаться к бородатому русскому, но издали следили за Иваном, передразнивали его голос.

    На поворотах лодку выносило к крутому берегу. Веслом выправлял ход, ноги упирались в брошенные на дно лодки медвежьи сумы.

    Не пустые!

    Возвращается домой не пустой.

    Соболей, правда, мало, зато много лис. С сибирскими не сравнить, а все равно веселые – огненки, сиводушки. Даже пара крестовок есть, а одна лиса совсем белая.

    Вот тоже, зачем лиса вырядилась в белое?

    Может, не сидит на одном месте? Может, ходит поверху, часто бегает к леднику, охотится на вечных снегах, покрывающих горелую сопку?

    Нымылан Чегага, недавно подведенный под шерть, говорит так: чем, дескать, умней расцветка, тем умнее лиса. И прав, наверное. Дивый край.

    Вот луг роскошный, можно поставить деревню, кормить многий скот.

    Вот озеро на берегу – темное, неприветное. Видно, какая вода в озере черная, и лес подступает к самому берегу.

    На островах, конечно, тоже есть тайны, но на островах тесней. На островах всегда знаешь, как-то по-особенному чувствуешь, что, куда бы ни пошел, все равно выйдешь к морю. И запах на островах другой, морской запах.

    Потянул носом.

    Вот необычно – нынче даже на реке запах. Вчера еще не было никакого особенного запаха, а в последние дни появился. Однажды такой запах Иван уже встречал – под горелой сопкой. Там лежал один узкий ложок. Сперва как бы небольшой, потом он еще больше сужался, превращался в ущелье, зеленоватые стены которого отвесно поднимались вверх. Мрачные камни, подобные пушечным ядрам, все в черных кожурах, как луковицы, страшно нависли над головой, закрыв небо. Озираясь, шел по влажной глине, устлавшей дно ущелья, медленно и глубоко впечатывал след во влажную глину. Вдруг – сразу! – увидел хорошо вытоптанную площадку, как бы натертую, как бы блестящую от нежной сырости, охватившей все вокруг. Торчала старая ольха посреди площадки, непонятно как выжившая в ущелье без солнца. И была ольха вся истыкана стрелами. Некоторые вонзились так глубоко в узловатое деревце, что их никто обратно не требовал. Вот там, в мрачном ущелье, Иван впервые вдохнул удушающий запах серы, запах нехорошего.

    Сплюнул.

    Знал от Айги: в мрачных узких местах любят жить недобрые духи. Варят внутри горы, разбрасывают по горе кости. Если мимо проезжает дикующий, то непременно завернет в ущелье, пустит стрелу в узловатое деревце. От удара стрелы недобрых духов меньше не станет, но все-таки…

    Кенилля… Птичкин голос…

    В том мрачном месте, остро пропахшем серой, Иван наткнулся на непонятный след, будто детский. Или будто девка босиком пробежала. А кто пустит дитя или босую девку в столь плохое место? Осенив себя крестным знамением, Иван в том же ущелье свернул в одно из его темных ответвлений. Что там?

    А там оказалась еще одна площадка, только неровная.

    А посреди той площадки темнела воронка – глухая, тоже глинистая, но как бы огнем оплавленная по краям. По самый край воронку заполняло горячее озерцо, и все камни вокруг были размягчены, легко разминались под пальцами. И все вокруг было серым, лишь кое-где отдавало желтью.

    Отгоняя видения, вспомнил: Кенилля…

    У Кенилля левый глаз отдает желтью, а сама вся круглая, теплая.

    Усмехнулся, сплюнул в воду. У Кенилля лицо круглое, и сама круглая, и вся густо расшита всякими разными диковинными узорами.

    Усмехнулся.

    В России лица тоже расписывают. Накладывают белила да румяна, сурьмой подводят глаза… Как вернусь, так сразу поднимусь к балаганам Айге. Скажу сердешному другу: вот, Айга, насовсем забираю у тебя девку, теперь со мной пойдет девка Кенилля. Куда я пойду, туда и она пойдет. Может, даже в Россию.

    Вот только, задумался, как жить с некрещеной? Ведь нымылане Бога не знают. Они собственных лет не знают. Они совсем простые, а от этого склонны ко всякой болтовне, как старинные греки, когда читал в Санкт-Петербурхе древних филозофов. Неукротимый маиор Саплин любовных басен совсем не терпел, зимой не раз обрывал болтающего беспрерывно Айгу. Все, дескать, хватит! Все, дескать, хватит болтать, будем нынче, Айга, учить серьезное. Будем учить «Отче». «Отче», Айга, – это молитва, принятая от самого Господа!..

    И начинал, узнав за зиму нымыланскую речь:

    – Апач бурын кизег итзун…

    Требовал:

    – Повторяй за мной!

    Смотрел строго:

    – Кииг тоуренч теге битель… Да святится имя твое… Пыгн гуллс суглкаизен… Как на небе, так и на земле…

    Рыжий Похабин не выдерживал, неодобрительно качал головой: вот, дескать, хуже басен. А неукротимый маиор сердился:

    – Плохого не делаем. Не подкоп ведем под фортецию души, живую душу спасаем.

    – Как спасаете? Ведь не крещен Айга, незнаком с Богом.

    – Пусть хоть приблизится.

    Похабин снова качал головой.

    Чтобы остановить маиора, вспоминал под вой камчатской метели.

    В сендухе, вспоминал, далеко за Якуцком, служил Похабин в отряде казачьего пятидесятника Ивана Котаря. Ходили собирали ясак с немирных одулов. С отрядом ходил крепкий священник отец Евлогий. Он однажды крестил семью дикующих.

    Одулы оказались совсем простые, сами пришли. Смотрели бесхитростно, как олешки. Пытались потрогать у русских бороды, ведь у них, у одулов, на подбородке ничего не растет. Отец Евлогий, человек в тех местах известный, крепко угостил одулов огненной водой, потом спросил старшего:

    – Ну, будешь креститься?

    – Покажи, – попросил захмелевший одул. – Как будет?

    – Ну, хорошо будет! – заявил отец Евлогий, тоже успевший пропустить чашку. – Я тебе покажу.

    – Покажи, – согласился одул, поглаживая рукой голый подбородок. – Если хорошо будет – крести.

    Похабин, вспоминая, смеялся:

    – Накинули на отца Евлогия одеяние, одулы вздрогнули. Когда свечи зажгли, одулы еще сильнее вздрогнули. А крест над собой поднял отец Евлогий, вздрогнули совсем сильно.

    Айга, слушая Похабина, ничего не понимал. Простодушно повторял за маиором слова молитвы. Нарезанная копченая оленина лежала в берестяной посуде перед Айгой. Он откусывал, повторял непонятные слова. У нымыланов в балаганах стоят болванчики – ажулуначь, караульщики, они охраняют балаганы от врагов. Это понятно. Нымылане мажут болванчиков рыбой, обвязывают пучками сладкой травы. Тоже понятно. Если нымылану потребуется что-то от болванчиков, он похлопает в ладоши, чтобы обратить на себя внимание. А слов неукротимого маиора Саплина друг сердешный Айга совсем не понимал. И оставления долгов не понял, и избавления от лукавого не понял. А не поняв, повел одну из своих бессмысленных басен про глупого бога Кутху:

    – Вот гром, это что? Это Кутха батть тускерет. Это Кутха лодку вытягивает на каменистый берег.

    2Ржавцы на болотах.

    В теплом мире томление.

    Ночь над рекой. Кричит в ночи невидимая глазу утка: «Ахама-хама-хама». Вдруг смолкает: «Ик!» И снова «ахама» свое.

    Ну совсем-совсем Ивана истомила зима.

    В полуземлянке тесно, дымно, запахи застоялись.

    С первым светом рвался уйти из полуземлянки – охотился, ездил на собачках сердешного друга Айги к ближним нымыланам.

    Наконец дождался лета.

    Однажды увидел, как бесчисленные девки Айги бегут по ржавцам к маленьким речным островкам, брали на островках прошлогоднюю перезимовавшую под снегом ягоду. Кайруч, Каналай, Чекава, Кыгмач и пятая – Кенилля. Лицом круглая, в камлейке тонкой, смеялась, вскрикивала высоким птичкиным голосом. Волнение какое-то беспричинное.

    На малом каменном островке, там и здесь утыканном то березками, то черемхой, специально встретил девку Кенилля…

    Если хочешь, будь весь – огонь!

    Женские волосы счастье приносят, волосы беречь надо – Кенилля на островке деревянным гребнем внимательно приглаживала волосы, чтобы не путались. Сидела на камне, у ног – берестяная чашка, в черных волосах – белая прядка. Известно, белоголовка.

    Вдруг застыла.

    Не шевелясь, потянула носом.

    Нюх у нымыланов тоньше, чем у собак. По запаху знают, кто входил в балаган, чей остался след на тропинке. Айга не раз похвалялся: вот покажи ему кости мертвые, сухие, обветренные, он по запаху высохших костей сразу скажет – то нымылан был убит или чюхчу когда-то убили.

    – Ахама-хама-хама!

    Кенилля медленно повернула голову. Запах Ивана тревожил девку. Вдали, на другом малом островке, гортанно, как невидимые утки, перекликались дикие сестры – Кыгмач, Чекава, Каналай, Кайруч. Перекликались высоко, обиженно. Вот камчатские медведи не сердиты, только если обидишь, могут помять. Ну, завернут лапой с затылка кожу, глаза тебе закроют и уйдут смирно – не смотри, дескать, за нами, за медведями. А баб медведи вообще не трогают. Вот и сейчас. Нашли девки хорошую ягодную полянку, а медведь вышел. Сперва недовольно прищурился на девок, потом подумал и стал ругаться, отнял у девок наполненные ягодой берестяные чумашки, сам все съел. Девки в сторону отбежали, сели на корточки, черные, расписанные, тоже сердито корили медведя…

    Мхом пахнет, камнями.

    Солнце над головой, тени совсем короткие.

    Не спуская с круглой Кенилля глаз, Иван сделал шаг.

    Кенилля не убежала. Стояла, опустив руки, резные тонкие ноздри слегка подрагивали.

    Тогда сделал еще шаг.

    Не ходи подслушивать,не ходи подглядыватьигры наши девичьи…И третий шаг.

    Кенилля не вскрикнула, не отбежала.

    Лет своих не знает, круглая, вохкая. Совсем еще молода, а вся в жадности. Иван, как медведь, мял девку. Кенилля пискнула, впрямь мышонок, а потом стала дышать часто, глубоко, а потом уже, ну, совсем потом двумя руками оправила спутавшиеся, заплетенные в многочисленные косицы волосы, оправила тонкую камлейку, сшитую из тюленьих кишок. Махнула рукой:

    – Видишь островок? Весь изрытый, и будто ров к самому берегу?

    – Вижу. Что там? Копали что-нибудь?

    Засмеялась. Русские большие, чуть не до ног в бороде, а совсем ничего в мире не знают. Искала слова, стараясь понятно объяснить. Тот ров, объяснила, не людьми копан. Это бог Кутха по весне искал птичьи яйца. Везде смотрел, а ни одного яйца не мог найти…

    Иван согласно кивал, чтобы не сердить Кенилля. Странный у нымыланов бог. Вроде сильный, сердитый, умеет метать молнии, насылать непогоду, но при этом так прост, что на него мыши ходят войной. А то подсунут Кутхе гнилушку, он думает – рыба, пока не попробует на зуб. В воде увидит свое отражение, идет знакомиться. Весь до нитки измокнет, пока поймет, что к чему…

    Вот и на том островке.

    Искал бог Кутха птичьи яйца, ни одного не нашел, а его жена Илькхум за то же время набрала полную берестяную корзину. Глупый Кутха, сердясь, оттаскал жену за волосы. К самому берегу волоком притащил, вот и остался на островке глубокий ров…

    – Я тебя за волосы таскать не буду, – сказал Иван без улыбки.

    Кенилля глянула косо, дико, как птичка. Крепко обняла руками себя за плечи, замерла в задумчивости. Иван давно подметил: нымыланы любопытны, как дети, сильно задумываются над многим. Если чего-то не понимают, будут сильно страдать, пока не выяснят природу вещей. Не стал ждать, пока Кенилля до чего-то додумается, опять, как медведь, смял девку…

    Островков на реке много.

    Кажется, пуст край, везде пуст, а крикни летом в сторону какого островка – кто-нибудь непременно отзовется.

    Неукротимый маиор сердится: пора в Россию. Неукротимый маиор сердится: дескать, Камчатка – зло. После шведа, может, главное. Рыжий Похабин согласно кивает, дескать, прав маиор. И тоже сердится. Но как уходить? Почему уходить?

    Кенилля…

    3Изредка ударял веслом, счастливо озирал медленно проплывающие во тьме берега. Все стояло в памяти. Островок каменный, высокий, хорошо солнцем прогрет, украшен травой, а там, где камни – мхи сухие, особые. Волос на Кенилля черен, голос высок. Упадет в траву, не дает тени. Сломит линялый ирис, начнет учить Ивана нымыланским словам.

    Слова разные.

    Одни похожи на чюхочьи, другие на одульские.

    Соболь, например, звучит по чюхочьи – кыттыгым, а рыба, наоборот, по одульски, хоть не говори, а высвистывай такое слово – уюувай. Такая рыба летом красна, похожа на семгу, только больше семги. В реку идет, в море не возвращается – помирает в реке, в тех заводях, где когда-то родилась. Видишь, не раз говорил Ивану неукротимый маиор, даже рыба и та возвращается в родные места. Плавала где-то в морях, а умирать все равно вернулась в родную реку! Пора, Иван! Пора уходить в Россию!

    – К смерти вернемся, – смеялся Иван.

    Кенилля лежала на спине, круглое лицо обернув к солнцу. Жмурилась, как птичка, учила Ивана всяким нымыланским и коряцким словам.

    Береза, например, лугун.

    И это правда. Ведь на лугу растет.

    А олешек – лугак. Тоже правда. На лугах пасется.

    Утро звучит как колокольчик, не сразу выговоришь – емкололю. А младенец – паачучь. Так и слышишь плачущего младенца. А борода – елун. Да может, и правда елун. Почему нет?

    А были и долгие слова, красивые. Например, леляпичан. Это одинокая звезда в небе – леляпичан. Про такую звезду еще можно сказать – еженичь, и это тоже будет одинокая звезда в небе. Но так говорят выше по реке.

    Красиво.

    Мял девку.

    Грех, грех! Но Кенилля сама шептала в ухо: «Аймаклау…»

    Вечером ветер с полночи, небо чисто. Сухими мхами пахнет, повсюду травной дух. Кенилля шепчет: «Кукамлилиначь-кулеч…»

    – Остановись, что ты! – ругается Иван. – Не может быть такого длинного слова!

    Как зверь, жадно ловя запахи ноздрями, Иван дивился: ведь всего несколько лет назад, кроме запаха дрянного винца, ничего другого не знал в жизни! Еще несколько лет назад почитал за высшее счастье валяться пьяным в грязной канаве, а сейчас чувствовал силу. В сером Санкт-Петербурхе боялся перейти с острова на остров, боялся варнаков и прохожих, а на Камчатке ни враги не страшили, ни расстояния.

    Кенилля…

    Переворачивался на спину, упирался взглядом в звездное небо. Дыхание терял, волнуясь, – вон она над ним, долгая звездная река, долгий путь к далекой недостижимой Апонии… А там Большая Медведица на горизонте – Елуе-кыинг… А там Утиное гнездышко – Атага…

    Жадно всматривался в звезды.

    Вон красная звезда, как фонарь, как стрела огненная, ее нымыланы так и зовут – Ичиваламак… А там, где все небо в матовом свете, где через все небо как бы пролили много белого молока, – это Путь Млечный, река дресвяная – Чигей-вай…

    Задумывался, прижимая к груди еле дышащую девку. Гусь неподалеку линял, вскрикивал, а Кенилля лежала тихо. Лежит совсем тихая, лицо расшито сажей. И на груди дикие узоры, и на животе… А так, совсем как русская, только язык другой… От души дивился: почему у Кенилля – каинга, а у него, у Ивана, – медведь? Почему у него – Путь Млечный, а у Кенилля – река дресвяная, Чигей-вай?..

    Повторял вслух:

    – Чигей-вай…

    От мягких звуков, ни на что не похожих, начинало щемить сердце. Почему-то вспоминал девку Нюшку. Добрая соломенная вдова уже выдала, наверное, сенную девку замуж… Вспоминал добрую соломенную вдову Саплину, ведь клятвенно обещал ей вернуть маиора… Широк Господь – все возвращает…

    – Аймаклау…

    Это Кенилля шепнет, а он повернет голову:

    – Чего тебе?

    – Аймаклау…

    Повторит, как птичка. И глаза закроет.

    И больше ни слова, больше ни звука. Грех… Грех…

    А в ночном небе, бездонном, как море, река дресвяная, белая – Чигей-вай. Вся мерцает. Бесконечная, поросла быльем, как травой, поросла любовными баснями и легендами.

    Девка дикая рядом шепнет:

    – Аймаклау… Дитя хочу… Паачучь хочу…

    Ишь, усмехался Иван, дитя она хочет! Кенилля, мышеловка.

    – Аймаклау… – шепчет. – Я паука ела…

    Очнется:

    – Как паука?

    – А темного паука… Такой бегает по стволу дерева… Если хочешь дитя, надо съесть такого…

    Глаза желтоватые, как лед-яснец, только немножко разного цвета. Лет себе не знает, а в любви жадная. И дикует, конечно, – вот паука съела. Сердце заходилось: как оставить такую? Вздыхая, учил слова. Катву-гынгай, сразу понятно – буря. В самом слове что-то бурное есть, не ошибешься. А вот – анкан… Прислушивался к звучанию… Море…

    Однажды с горелой сопки видел настоящее море вдали – все синее, будто везде только небо. И вдали, и внизу, и вверху – все синее. Вспомнил, как, будучи секретным дьяком еще в Санкт-Петербурге, хотел заглянуть за свод небесный, пробить в небесном хрустале дыру. Там, наверное, тоже должно быть все синим. Только вот не дошел еще до края небес. До края земли дошел, а до края небес еще не дотронулся. Может, подумал, и Апония так создана? Чем ближе к ней подходишь, тем сильней удаляется от тебя?..

    Анкан…

    Море…

    Путь в Россию.

    И в Апонию тоже путь.

    4Лодку выносило к высокому берегу. На обрыве, в кедровнике, прямо под луной, нисколько не прячась, на задних лапах скучно сидел медведь. Вон как пусто в природе, подумал Иван. Совсем пусто. Ну гусь вскрикнет. Ну лиса выругается, тявкнет. А так – совсем пусто.

    Нымыланы тихи, человеколюбивы.

    Это сильно повезло, что вышли к нымыланам. Могли выйти к ительменам, уже встречавшимся с русскими. Выбрось байдару немного южнее, точно вышли бы к ительменам, пришлось бы учить другие слова, если бы, конечно, ительмены позволили. Вора Данилу Анцыферова, например, ительмены сожгли живьем в специальном балагане. Правда, Анцыферов сам был недобр к ительменам.

    Вспомнил монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньку.

    В книге, которую вел монстр, было много самых разных слов. Дьяк-фантаст так и объяснял: пусть будет в книге много самых разных слов. Пусть будут слова куши и коряков, ительменов и нымыланов, кереков и одулов. Пусть книга послужит в будущем на пользу всем людям, где-либо потерпевшим кораблекрушение. В той книге, объяснял, для такого потерпевшего всегда найдутся нужные слова, к какому бы краю его ни прибило. К чюхчам попадешь – поговоришь с чюхчами, к апонцам попадешь – с апонцами. И коряки тебя поймут, и кереки, и камчадалы, и мохнатые курильцы. Даже швед из провинции Сконе, имея ту книгу, мог бы объясниться с любым дикующим, вот какую сильную книгу вел дьяк-фантаст. Знал монстр: если обращаешься к какому человеку на его природном языке, тот человек всем сердцем добреет…

    Перекрестился.

    Не пора ли про все забыть? И про Россию забыть, и про Апонию. Ведь убедился, что чем дальше идешь, тем меньше находишь. Может, вообще никуда больше не надо ходить? Вот большая гора, над нею небо. Если дальше идти – выйдешь к морю. А зачем? И в лесу хорошо. Можно слушать гусей, дружить с Айгой, жить с Кенилля…

    Усмехнулся.

    Греб, сильно ударяя веслом.

    Хотел поскорее увидеть знакомый берег.

    Он, Иван, подплывет, привяжет лодку к корню нависшего над рекой дерева, поднимется к балаганам, навстречу выглянет Чекава, или Кымгач, или какая другая девка. Кенилля застесняется, не станет выглядывать. Лицо круглое, закроет его ладонями, будет из балагана голоса слушать. А выйдет навстречу Айга. Переносица у друга сердешного страшно порублена ножом, вид у Айги страшный, но всегда смеется.

    – Ну?

    Айга ответит гортанно:

    «Елко!»

    Он, Иван, войдет в балаган, девки испугаются, а сердешный друг Айга обрадуется:

    «Койон!»

    Пригласит, укажет на пол:

    «Садись».

    В балагане сердешного друга Айги просторно, посреди четырьмя колышками обозначен очаг, угли тлеют, тепло. Нагие девки сидят, прикрыв стыд пятками, скромно опустив головы.

    Вздохнул. Тюньку жалко.

    Он для Тюньки так ничего и не сделал, даже не повесил его.

    Вся жизнь Тюньки была как кораблекрушение.

  

  
    Глава III Ночные берега

    В сумерках Иван правил лодку по лунной дорожке, смутно подрагивающей на ленивой воде. Сколько раз видел такое – ночь, луна, дорожки на воде, а все равно смотрел с волнением.

    Раньше как?

    Раньше думал просто: природа – это то, что лежит вокруг.

    Например, виселицы на дороге под Санкт-Петербурхом – тоже природа.

    «Чего это?» – спросишь.

    «Да главный санкт-петербурхский лесничий удерживает подлых людишек от порубок».

    «А чего рубят?»

    «Дубы».

    Так и считал: природа – это то, что лежит вокруг.

    Изучал описания Светониуса, Курциуса, а то Эродотуса: в одной стране Солнце высоко, в другой низко, спорил в австериях с такими умными, как сам, почему в одной стране все вот так происходит, а в другой вот этак? И тоже думал – природа.

    А тут тьма, ночь, в небесах свет тайный. Замирающий, нежный, почти неуловимый, но свет, похожий на тот, что бывает над иконами в старинных золотых окладах. Намекающий как бы…

    Но на что?

    Был когда-то плоский Санкт-Петербурх, дом Меншикова, похожий на кирху, каменная баба у дома Меншикова, такая красивая, что рядом приставлен часовой, пузатые шнявы на воде, по берегам многочисленные дворцы, шалаши и хижины, улицы, вымощенные хворостом, грязь топкая, вечная, палая лошадь на обочине, собаки не успели труп растащить, низкие дымы над бесчисленными трубами, мосты на плашкоутах, кликуши, солдаты, чухонки, запах пеньки, гнилой воды, пота, смолы, кабаки, конечно… Тоже считал – природа.

    А где это все? Приснилось?

    Зябко повел плечами. И увидел впереди огонь.

    – Для тебя жжем! – радостно крикнул с берега Похабин.

    – Как узнали?

    – Нымылан Лула подсказал. Был третьего дня, подсказал, что видел на воде плывущую плашку. Ровная плашка, такую можно выстрогать только железом. Сказал, что бородатый по реке идет. Сказал, Аймаклау идет.

    – Ну? Лула? Он же кос. Он ветх очень.

    – А чего ж? – ухмыльнулся Похабин. – Может, кос, может, ветх, а вырос-то на реке. Чуть что, сразу видит.

    Костерчик освещал перед деревянной избы, дальше начиналась темь, как черный заплот до неба.

    Нымылана Лулу Иван знал – дальний старший брат Айги, действительно ветх, хром, косит левым глазом, с детства болен загадочной болезнью, оттого еще более ветх. Поистине загадочная болезнь: можно бить того Лулу камнем, резать ножом, лить кипяток, он нисколько не почувствует боли. Совсем нигде ничего у него не болит, только вид тяжел, смотреть на Лулу страшно.

    Иван весело покрутил головой. Вот край какой! Даже болезни особенные.

    Но больше всего тронула Ивана деревянная изба.

    Давно не жили в русской избе.

    Немного низкая, углы в обло, в нижних венцах вырублены чашки и пазы, отчего на углах бревна красиво выпирают наружу, – и зимой не промерзнет такая изба. А крыша у нее под дерном.

    Иван радостно потянул воздух носом.

    Счастливо пахло от избы – сухим мхом, смолой, дымом.

    – Вот, – сказал рыжий Похабин без хвастовства. – Даже печь из камня сложили. С самым прямым дымоходом, но печь. В глину соболиную шерсть мешали для крепости. Правда, нымылан Лула пригрозил: тряхнет бог Кутха землю, все развалится. Не любит, дескать, Кутха, чтобы ставили на Камчатке каменное. Сам-то всю жизнь обходится очагом. – И добавил, странно стрельнув глазом в Ивана: – Крепкая печь… Жалко оставлять будет…

    – А чего ж оставлять? – весело ответил Иван, сам незаметно поглядывая в сторону темного тихого балагана Айги. – Жить будем. Еще казенку поставим. Кто не принесет ясак, того в казенку. – А сам опять незаметно глянул в сторону балагана Айги.

    Вот Айга – друг.

    Айга – друг сердешный.

    Всегда встречал на берегу, даже если Иван возвращался ночью. Всегда пугался обещаниям русских совсем уйти. Хитро намекал: если останетесь, прославится род Айги. Известно, русские – сильные, у них огненный бой. Хитро намекал: если останетесь – будете богато жить, поставите новые балаганы, выроете просторные полуземлянки, возьмете переменных жен. Родимцы отовсюду понесут вам подарки. Со всеми вступите в родство. От всякого будете иметь пользу. Намекал: есть, к примеру, родимец Чегага. На вид снулый, как рыба, а не было и нет среди нымыланов такого хорошего лисичника. Пойдет за одной лисой, непременно принесет две. Ну а скучно станет, хитро намекал Айга, позовем шаманку – у того Чегаги в роду все бабы шаманки. И в бубен умеют бить, и прыгать вокруг костра, и, специальное платье одев, хорошо нашептывают на разные предметы – на рыбьи жаберные сухие крышки или на траву, и тем лечат всякие болезни, отвращают несчастья, предвещают будущее. Будете жить богато, хитро щурил глаза Айга, будете иметь многих переменных жен, думать о будущем.

    Усмехаясь, головой одобрительно качая, Иван заглянул в избу, с наслаждением вдохнул запах нежного древесного дыма от недавно протопленной печи. Тронул пальцем стену – совсем чистая, лишь редко, как пот, выступили на бревнах капельки смолы. Зимой, понятно, все закоптится, жирно повиснет под потолком сажа, но пока чисто.

    Обернулся к маиору.

    Удивился, как бледен неукротимый маиор. И глаза блестят необычно. Спросил:

    – Давежное вино пили? – А сам прислушивался с удивлением, сам поглядывал незаметно в сторону темных балаганов – это как так? Это почему не слышно сердешного друга Айгу? Раньше Айга всегда встречал Ивана на берегу. Прошлый раз встречал – как раз земля тряслась. Айга тогда сказал: совсем выжил из ума нымыланский бог Кутха, все у него плохо стоит, трясется. Столько наделал гор и долин, оврагов и возвышенностей, а ничего хорошенько не закрепил.

    Дивый край.

    День назад сам видел на реке странное.

    Вдруг булькнуло, с темного дна, не мутя воду, но раздвигая зеленую подводную траву, медленно поднялись серые пузыри. Совсем как нарывы. Достигнув поверхности, пузыри полопались, пошел от них плохой дух. Тоже, наверное, вредничал Кутха, а может, его помощники.

    – Хорошая изба, – похвалил Похабина, ждавшего похвалы.

    Глянув на маиора Саплина, настороженно застывшего под деревянной сушилкой для рыб, вернулся к костерку, руками оторвал кусок копченой оленины с выставленного Похабиным блюда, а сам опять незаметно глянул в сторону темных балаганов Айги – вот почему не встречает сердешный друг? Даже усмехнулся: спит Айга. Стареть начал. Подумал, сильно жуя оленину: сойду утром на каменистый островок, где нымыланский бог Кутха свою жену Илькхум таскал за волосы, а Кенилля уже там, прячется в траве. Кто-то страшно закричит на другом берегу – ушиа! ушиа! – Кенилля испугается, прижмется к Ивану. Подумал неодобрительно: вот спит Айга, сильно умаялся. Все лето брал рыбу, вялил кету, горбушу, нерку с маленькой головой. Все лето много трудился ради близкой зимы. Теперь голода не боится, работы не боится, охоты не боится, ничего не боится, кроме чюхоч, потому спит. А чюхоч всегда боится. Не может не бояться. Те чюхчи или коряки приходят – побивают мужчин, отбирают женщин.

    Кенилля отберут…

    Перекрестил грудь, глянул одобрительно от костра на избу:

    – Хорошая изба. Пересидим зиму.

    – А зачем сидеть? – спросил неукротимый маиор. – Одну зиму уже пересидели, хватит. В полуземлянке, в сырости, в тесноте, при свете лучины, но пережили, спасибо Айге. Сильно помог. Пусть теперь отдохнет Айга, пусть поживет в русской избе.

    – Почему Айга?

    – А кто еще? – удивился Похабин, но маиор перебил его:

    – Уходить надо. Нымылан Лула говорит, что видел в низах реки чюхоч. Опасно сидеть на реке. У нас к пищали, считай, нет зелья.

    – А Айга?

    – Айге что? – удивился маиор. – Он здесь вырос. Для него что олень, что чюхча – все из одного ряду. Он голову ломать не будет. Он заберет шишиг и откочует к родимцам.

    Иван засмеялся:

    – Зачем откочует?

    – А почему ж Айге не откочевать?

    – Да почему ж откочует? – Иван начал сердиться. Чувствовал в воздухе что-то неясное. Махнул рукой. – Зачем ему откочевывать? Стойбище удобное, теперь даже изба есть. Сами позовем сюда русских. Дадим весточку через дальних нымыланов, пусть идут русские на новую тихую реку Уйулен. Придут, возьмут жен, пойдет богатый приплод. Расширение державе.

    – Хамшарен! – неукротимо выругался маиор. – Да от кого приплод?

    – От баб.

    – От дикующих?

    Иван нехорошо сощурился:

    – Сам разве, маиор, не содержал дикующих жен?

    – То не жены, то сервитьерки были.

    – Ну ладно, пусть сервитьерки, – усмехнулся Иван. И спросил быстро: – Зачем рубили избу, если в голове одно – уйти, все бросить?

    – Руки надо было занять. Изба Айге сгодится.

    – Он привык к балагану. Ему просторнее в полуземлянке. Не пойдет Айга в избу.

    Маиор не ответил.

    В прыгающем свете костра деревянная изба то выдвигалась из мрака, то снова проваливалась во мрак. Как бы зарницы тайные опрокидывали мир в черное, как в тоску. Иван вспомнил почему-то: Кенилля грому боится. Гром прогремит, она круглым лицом ткнется в грудь Ивану: «Спрячь, Аймаклау! Бог Кутха гремит, сердится. Бог Кутха лодку на перекате через камни перетаскивает. Вот попал на мелкое место». – «И пусть. Нам что?» – «Так не говори? Кутха услышит».

    Повел плечом:

    – Почему тихо?

    Похабин отозвался простодушно:

    – Так кому ж шуметь?

    – Раньше Айга всегда выходил навстречу…

    – Так то раньше, – все так же простодушно отозвался Похабин. – А нынче некому.

    И, помолчав, объяснил:

    – Сшел Айга.

    – Как так?

    – Ну, как… – пожал Похабин круглыми плечами. – Он же не на цепи. Он и раньше уходил, и сейчас сшел. Может, захотел дробь показать родимцам. Мы Айге подарили свинцовую дробину, он пробовал на зуб, дивился: как так, зачем, мол, металл мягкий? Теперь, пока не обойдет всех, не вернется. А может, сшел на нос Атвалык. Он собирался на нос Атвалык. Мы ему сказали, что если пойдешь, то иди с пользой. Слухи ходят по стране, что выплеснуло на мыс нового человека. Говорят, весь в бороде. Узнай, сказали Айге, вдруг русский?

    И добавил, оглянувшись на маиора:

    – Если вдруг выплеснуло на берег попа поганого, повесим!

    Щека Ивана дернулась:

    – Как сшел Айга? Один?

    – Не один. С шишигой.

    Похабин даже пожал плечами.

    Вот, дескать, какой оказался сердешный друг – не стал ждать Ивана.

    Он, Похабин, дождался бы.

    Но Иван не смотрел на Похабина.

    Нырнул во тьму, как в воду, жадно крикнул:

    – Айга!

    На голос Ивана никто не ответил, но шевеление началось в невидимых балаганах, тревожно зашуршали испуганные голоса, потом услышал – заплакали девки.

    – Кенилля!

    – Нет Кенилля, – ответили.

    – Это ты, Кайруч?

    – Я, Аймаклау.

    – Куда сшел Айга?

    – Нос Атвалык есть.

    – Зачем сшел так рано?

    – Дружбу крепил с русскими.

    Иван скрипнул зубами. Как обожгло.

    «Дружбу крепил с русскими!» Значит, сами отправили Айгу к морю! Сами решили, что без сердешного друга и без его шишиг он сразу обернется в сторону России. Снова скрипнул зубами: будто прост путь! Будто хорошо знают, как правильно переходить снежные горы, как правильно миновать стойбища немирных коряков, как не замерзнуть в лесах, не утонуть в быстрых реках.

    Пнул сапогом головню. Искры брызнули по поляне, в трех-четырех местах сразу взялась сухая трава. Из выпрыгнувшего из тьмы балагана в свою очередь выпрыгнули страшные девки. Умело гасили траву, громко плакали.

    – Дайте топор! – крикнул Иван маиору, торопливо суя в пустую суму куски копченого мяса.

    – Пищаль не дадим и топор не дадим, – сурово ответил неукротимый маиор. – Остатки зелья нам в походе понадобятся. Нам еще до России идти, Иван. А это далеко. Ты сейчас глупость делаешь.

    – Где мы, там Россия! Брось топор в лодку!

    – Топор не дадим.

    – Вы свое срубили…

    – А тебе зачем?

    – Иду на нос Атвалык. – Иван шагнул к топору, загнанному в колоду, но неукротимый маиор выдернул топор из колоды и махнул им вправо и влево:

    – Топор не возьмешь!

    Иван опешил:

    – «Дивен Бог во святых Своих…»

    – Это, Иван, по тебе споют.

    Крестинин не ответил.

    По сухой траве, не оборачиваясь, сбежал к берегу, в бешенстве швырнул на дно лодки полупустой мешок, прыгнул, оттолкнулся веслом от берега, река сразу занесла лодку за поворот.

    Огонь на берегу тоже сразу исчез, как погас.

    Похабин мрачно сказал:

    – Ранить надо барина…

    – Как – ранить? – изумился маиор, вгоняя топор в колоду.

    – Да просто, – сплюнул Похабин. – Нагнать барина на лодке да ранить несильно, чтобы остатнего ума не лишился. Или поцарапать, чтобы на баб не тянуло. Баба не калач, один не съешь. Тогда барин одумается.

    Заключил твердо:

    – Нельзя оставлять барина…

    – Хамшарен! – выругался неукротимый маиор.

    Похабин возразил:

    – Барина жалко.

  

  
    Глава IV Один в гневе

    1Хамшарен!

    Нос Атвалык!

    С шишигою сшел!

    Разве не угождал Богу?

    Разве не принимал истязаний в тяжких путях?

    Все, что было за спиной греховного, – разве не оставил давно?

    Вот уйти решили! Вот перестали бояться немирных дикующих, как раньше. Перестали бояться зимних снегов, чужих стран, больших расстояний! Только бы уйти!

    Скрипел зубами, со страстью бил веслом по воде.

    С весла срывало стеклянные струйки, брызги летели в лодку.

    Река ни с того ни с сего начинала круто петлять, а то раздваивалась, даже расстраивалась, разделяемая почти невидимыми островками. Только при вспышках ночных зарниц успевал замечать то низкую аянскую ель, наклонившуюся над темным обрывом, как жилистыми пальцами вцепившуюся судорожно всеми корнями в камни, то острую скалу, омытую водой, то просто переломленную ветром березу. Эта даже ни за что уже и не цеплялась, безвольно нависая над темной водой…

    Хамшарен!

    Он, Иван Крестинин, секретный дьяк, волей своей добился до дальнего острова Симусир, разыскал среди дикующих неукротимого русского маиора, все силы положил на то, чтобы, выжив на море, выжить теперь на суше, а маиор Саплин и вор Похабин вдруг сговорились…

    Смириться не мог. «Сшел Айга…»

    Стучало в висках, левую щеку дергало, томительно ныл палец на руке, отрубленный еще много лет назад, стреляло иглами в сердце.

    Кенилля…

    Летом лежишь в траве, островок каменный, день жаркий. Багульник душен, запах от него густ. На плоских камнях, в траве, во мхах – везде сухо. Лежишь, а на веточке рядом со ртом дрожит ягода – алая, крупная. Если крикнуть, никто не отзовется, все в лени, во благе. Разве любопытный медведь приподнимется на задние лапы да глянет через куст с укором – зачем губишь тишину? Морда у медведя тоже мокрая, сытая. Ягод нажевался, хочет покоя. Дивый край.

    Иван скрипнул зубами.

    Нымылане, может, глупы. Даже своему главному богу Кутхе не всегда должное воздают, рассказывают про Кутху смешное. Раз спросил Айгу: видишь, Айга, звезды над головой, Луна светит, работает небесная механика, зимой встает над лесами северное сияние, летом идут дожди, в балаганах и в полуземлянках смеются дети и переменные жены, а вот скажи, Айга, кто есть всему творец, от чего все это?

    Айга выслушал, засмеялся, впрямь дикий, и ответил просто: а это все от сплошной бесполезности. Так и ответил: это сам глупый бог Кутха не знает, что творит.

    А сам Айга не глупый. Если его переспросить, если снова указать на звездное небо, снова напомнить о северном сиянии, о зарницах и молниях, о летних дождях, о горелых сопках, он, конечно, даст объяснение каждой вещи…

    Таковы все нымылане.

    Дымом обкурены, ростом не вышли, часто покладисты, часто робки, – не в пример воинственным ительменам. Брови навислые, как корешки трав на обрывах, в руках короткие копья, от робости кричат громко, зато умелы, многое могут. Например, кочевать в лесах, травить хитрых лис, собирать разные корешки. Другие нымыланы умеют пасти веселых олешков. А есть такие, что давно осели на берегу, умеют колоть копьями морского зверя. Есть, говорят, даже такие, что не боятся выходить в море на больших байдарах и там, в море, нападать на китов. В каждой байдаре умещается почти по тридцать человек, и все шумят, и все кидают в кита отравленные стрелы и копья – любят китовый жир.

    Кенилля…

    Скрипнул зубами.

    2Ночная река несла лодку то впритык к лесному берегу, только успевай отталкиваться, то выносила под скалы.

    Нала-коша!

    Иван сердился.

    Вот не мог понять: совсем недавно тихая река Уйулен струилась медленно, почти не мешала подниматься вверх на веслах, лениво струилась в протоках, а сейчас ни с того ни с сего взялась мощно, неистово.

    Вдруг вспыхивало все небо.

    Это мое нетерпение вспыхивает, подумал, поднимая голову.

    Задохнулся. Всего-то и переждать зиму! Сколько зим прошло с той поры, как оставили Россию, – неужто невозможно потерпеть еще одну?

    А там уйдем.

    Может, уже летом уйдем.

    Айга непременно сыщет опытного проводника. Если уж столько лет ходили по самому краю земли, то почему не провести на краю земли еще одну зиму?

    Оно, конечно. Тесная полуземлянка, сажа по потолку. Запах дыма и сырости, за стенами – пурга, ночь. Печаль многих убила, пользы в ней нет. Но – уйти… Так сразу… А Кенилля?.. Она ж паука ела…

    Задохнулся, так сильно, так остро захотелось увидеть Кенилля – черную, с белой прядкой на голове. Вот правда, зачем бежать с реки? Сжал кулаки. Догоню Айгу! Придет рассвет, выступят из тьмы берега. Днем можно будет поспать, не выходя на берег. Река сама работает за человека. Айга, как все нымылане, нетороплив, Айга будет спускаться с Кенилля к морю неторопливо. Будет останавливаться, будет смотреть следы разного зверя. А если даже не нагонит Айгу на реке, то непременно встретит у моря.

    Насторожился. Наклонил голову к темной воде.

    Сперва показалось, что где-то далеко кричит птица вострохвост. Голос у нее диковинный – аан гич! аан гич! Но ведь птица не может выговаривать человеческие слова. Изумился. Явственно прозвучало над водой слово маиор.

    Как так?

    Прислушался еще внимательнее, оставил весло. Действительно звучали над водой негромкие слова:

    Маиора коказол…Таалагек кирхул…Кукурэт тамбезен…Получалось: «Если бы служил маиору… Если бы служил такому сильному… Снимал бы с огня… Снимал бы с огня всякие вкусные кушанья…»

    Вслушивался изумленно. Знал, слухи о русских распространились по реке Уйулен очень далеко, может, дошли до дальних рек, может, даже русские казаки в южных камчатских острожках уже прослышали о бородатых, дикующих на реке Уйулен, но впервые услышал такую песнь.

    Похабин теелизик…Чачало чулкил кинигизик…Получалось: «Если бы служил Похабину… Если бы служил такому рыжему… Носил бы на ногах рыжие чулки…»

    Изумился.

    Иван теелезик…Аймаклау киллизин…Получалось: «Если бы служил Ивану… Если бы служил Аймаклау… Если бы служил такому умному… Все стали бы моими девки…»

    Еще сильней изумился.

    Как так? В ночи, на реке? Кто?

    Увидел – вдали мелькнул огонек.

    Опять удивился: кому подан знак в непроглядной ночной мгле?..

    Да нет, подумал, просто огонек. Не знак. Потом догадался – факел. Лодку медленно несло на ночного рыбака. Сердце трепыхнулось и стихло: не Айга, к сожалению, ловил рыбу. Ловил ее нымылан Экын – лицо драное. Так и звали: Экын, драный. Известно, медведь на реке Уйулен сер, простодушен, сердится редко. А если все же рассердится и начнет драть человека, то дерет все равно не до конца. Засмеется и уйдет. Так однажды не уберегся и Экын – губы кривые, глаза сбиты в левую сторону, медведь, известно, левша. И веки красные, вывернутые.

    Лодки медленно покачивало. Соприкасаясь, они с деревянным стуком толкались бортами, смоляной факел трещал на носу нымыланской лодки. Поднимется из глубины рыба, посмотрит на Экына выпуклыми глупыми глазами и Экын так же на рыбу посмотрит. А понравится рыба – ударит острогой.

    Помолчали.

    Поглядывая сбитыми налево глазами, странно подмигивая, Экын опять продолжил бесконечную песню. Не смотрел на русского, приглядывался к призрачным ночным безднам, из которых на свет факела всплывала очередная глупая рыба:

    Гнаноеде олосконга ворока…Бине зотес комчул беллон…– Что значит? – не поняв, удивился Иван.

    Решил, что они с Экыном достаточно помолчали, достаточно уважили друг друга, поэтому и спросил. Нымылане не любят начинать разговор сразу. Сперва помолчат, потом немного поговорят о глупостях, потом еще помолчат и только потом заговаривают о деле.

    Улавливал, понимал слова: «Русские уйдут, сильные уйдут… Беда придет, печаль придет… Отправится Экын в лес с печалью…»

    Не каждое слово понимал, но общий смысл улавливал.

    Вот, понимал, русские скоро уйдут, тогда придут чюхчи… Некому будет защитить нымыланов, никто не защитит нымыланов… Всех баб уведут, всех мужчин побьют… Старый Экын отправится в лес с печалью…

    – Помолчи, старик!

    Помолчали.

    Как во лодочке, во лодочкекрасна девица сидит пригорюнившись…Как во озере, во озерезелена лягушка расквакалась…И чего ты, лягушка, расквакалась,расквакалась жалобнехонко?Али мне без тебя не тошнехонько?..– Кыгумаги! – с горечью повторил Иван. – Совсем пустая река.

    Сдерживал себя, боялся неистовых бесов. Боялся – вот не выдержит, закричит в гневе. Боялся, схватит Экына за грудь, ножом подопрет снизу. Где, страшно закричит, Айга? Торопливо отвечай, закричит, когда прошел по реке нымылан Айга? С кем прошел по реке?

    Экын отворачивал в сторону страшное лицо, стеснялся, кивал неторопливо, соглашался – да, совсем пустая река. Только он, Экын, ловит рыбу, только Аймаклау один плывет по реке. Ну, вот еще одиноко поднимается со дна реки совсем глупая рыба. А так, соглашался, пусто на реке.

    Соглашался, кивая:

    – Совсем пустая река.

    И вдруг воодушевлялся, начинал разводить руками – дескать, вот он, Экын, правду говорит. Вот рыба в воде, ее не видно. Зверь в лесу, зверя тоже не видно. Птицы спят, только утром вспорхнут на ветки. Совсем пустая река. Только он, одинокий Экын, поет. Объяснил медлительно: у каждого человека на реке Уйулен есть своя песня. Даже у такого одинокого, как он, Экын. По той песне издалека можно узнать – какой человек поет на реке.

    – Зверь не спешит. Рыба не спешит. Птица не спешит. Никто не спешит. И ты не спеши, Аймаклау, – все так же медлительно напомнил Экын. – Ты, вижу, спешишь, ты, вижу, идешь в нетерпении. У тебя в глазах нетерпение, Аймаклау, у тебя жилка на шее дрожит, ты готов схватиться за нож. По твоим глазам вижу, Аймаклау, ты давно не спал. Можешь еще не спать, ты сильный. Но это неправильно. А правильно сделать так – сойти вот на берег. Там летний балаган, в нем сухая трава. Ночью надо спать, Аймаклау. Ночью нельзя спешить, ночью нельзя идти в нетерпении. Правильно – сейчас сойти на берег. Ложись, Аймаклау, к тебе сон придет. А завтра снова поплывешь быстро.

    Лодки покачивались, деревянно перестукивались бортами. Тихие пучеглазые рыбы поднимались со дна, прислушивались к говорливым людям: один страшный, наказанный медведем, другой вовсе не нымылан – давно такого не видали.

    Иван закаменел, пытаясь не крикнуть. Только кивал иногда. Верно, дескать, Экын. У каждого на реке своя песня. Объяснял Экыну, стараясь тоже неторопливо выговаривать слова. Вот верно ты говоришь. У каждого на реке своя песня. Например, он, Аймаклау, хорошо знает – у друга Айги тоже есть своя песня. Долгая, протяжная… И у шишиг друга Айги есть свои песни. Тоже долгие и протяжные, но каждую можно узнать издалека. Ты, Экын, не раз, наверное, слышал песню друга Айги, закаменело сказал. И совсем недавно мог слышать. Говорят, сшел Айга вниз по реке, а с ним сшла шишига Кенилля. У нее птичкин голос, она высоко поет. Так, Экын?

    Экын, стесняясь, отворачивал в сторону драное медведем лицо, кивал неспешно.

    Мир большой, бормотал. Олешек бегает, трава растет, волк зубы точит. Все к месту, все в свой час, торопиться не надо. Никому не надо торопиться, никому не надо ходить по реке в нетерпении, в страсти. Если вдруг бежишь в страсти и в нетерпении, значит жизнь спасаешь. Иначе быть не может. Ни человек, ни зверь не должны бежать по реке со страстью. «А ты сильно идешь, ты в нетерпении идешь, – укорил Ивана Экын. – Ты идешь со страстью».

    И кивал неспешно: ступай в балаган, ложись на траву. Уйми сном нетерпение. Утром встанешь, голова ясная, по уму пойдешь. А сейчас ты в нетерпении, так нельзя. Сейчас ты дразнишь доброго бога Кутху. Сейчас ты дразнишь злобного бога Белюкая.

    Реку высветило зарницей.

    Природе некуда торопиться.

    Склон горы крут, а камни на склоне торчат, не падают. Упадут только в свое время. Дерево подмыто, но стоит над рекой, потому как живет не в нетерпении, не в страсти. Тоже упадет, но в свое время. «А ты со страстью идешь, – повторил Экын. – Айга шел, пел песню без нетерпения. Шла Кенилля, мышеловка, тоже без нетерпения. Круглая очень, в себя вслушивается. Некоторое число дней назад шли здесь по реке, пели песню…»

    Боясь, что рука сама схватится за нож, Иван оттолкнул лодку.

    3…вторые сутки не спал. Смирял себя, бил веслом, не давал векам смыкаться. Воспаленно всматривался: вот поворот, за поворотом островки, неширокая протока. Поистине шел в нетерпении, искал знаков – быстро иду! А зачем? Зачем с такой страстью? Если сшел Айга на нос Атвалык, все равно найду.

    Оттого еще нетерпеливее бил по воде веслом.

    Вдруг показалось, будто смутно стало в природе. Ничто вроде не движется, везде тишина, не качаются высокие берега, а с обрыва сами собой выпали в воду камни. Еще обратил внимание: в первый день, когда плыл к балаганам Айги, река текла чисто, мирно, видел под лодкой густые зеленые водоросли – целые подводные леса таинственно колыхались под лодкой. А тут, после ночи, вода помутнела, выгнулась, понесло по стрежню щепки, корье, траву, будто в верховьях прошли большие дожди…

    Вспомнил басню Айги.

    Касатки однажды резали в море кита, а кит ушел от них с ножом вместе. Потом означенный кит умер, выкинуло его на берег. Нымылане обрадовались, стали срезать с кита ремни вкусного жира и нашли в ките нож. Скоро узнали про то касатки и потребовали свой нож обратно, но нымылане не дали. Касатки рассердились и так сильно приступили к берегу, что вода замутилась, а некоторые утесы рухнули. Так что все знают: если вдруг мутнеет вода, это касатки идут требовать потерянный нож.

    А почему замутилась вода?

    Смирял себя. Догоню Айгу!

    Думал: вот всю жизнь себя смиряю.

    В сыром Санкт-Петербурхе смирял, в далекой Сибири смирял, на дальних островах, теперь на Камчатке себя смиряю.

    Кенилля…

    Вода быстрая, мутная.

    Толкаясь веслом, вспомнил.

    Год назад в снежных зарядах вышли к балаганам Айги.

    В полуземлянке темно, дым, девки прятались под пологом, сильно боялись русских.

    Айга тоже сперва боялся. Слышал много о русских, но сам этих русских никогда не видел. Сидел у очага, оглядывался робко, прикармливал небольшой огонь. Ветки смолистые – вспыхнут с треском, сразу все видно в полуземлянке, а в вое ветра снаружи прокатывается как бы далекий подземный гром, и всю полуземлянку тот гром колышет, как лодку на волне. Похабин с непривычки, совсем одурев от дыма и усталости, даже пытался выброситься из полуземлянки, только маиор вовремя крикнул: «Держи Похабина!»

    Схватили.

    Сказали: остынь.

    Ничего не бойся. Это земля трясется.

    В такой стране, Похабин, мы еще много чего услышим и увидим странного.

    Крепись духом.

    Терпи.

  

  
    Глава V Погоня

    1Река Уйулен – путь млечный.

    – Раним немножко барина, – предлагал Похабин, веслом подгоняя лодку. – Не захочет вернуться в Россию, раним немножко барина. В руку, например, чтобы драться не мог. И такого поведем к русским. Нельзя оставлять барина одного среди дикующих. Мне строгий покойный государев человек господин Чепесюк так и наказывал: следи за каждым шагом барина, Похабин, ничего не смей упускать! Наверное, сильно хотел, чтобы барин вернулся в Россию. – Неодобрительно покачивал рыжей головой, отталкивал веслом сносимые по мутной воде коряги. – Ведь вот что задумал барин, ну просто умом занемог: стремится в дикующие!

    – Диковать – зло. После шведа, может, главное зло, – согласился маиор. – Я убивал за такое.

    – Ну? – дивился Похабин.

    – А то! – сурово ответил маиор. – Помни свою официю!

    И кивнул:

    – Боюсь, не пойдет в Россию Иван. Шишига у него.

    – Как не пойдет?

    – А так! – неукротимо объяснил маиор. – Упрям. Коль отнять у него шишигу, Иван спрячется в лесах, начнет курить вино. Раньше был склонен к такому. А не сможет курить вино, начнет жевать мухомор. Что-нибудь да найдет. Может, и вернется в Россию, но когда сам надумает. Не раньше.

    – А дикующий?

    – Вот я и говорю, Похабин, работай веслами! Нам Айга сейчас нужен больше, чем Иван. Нам надо первыми выйти на Айгу. Отеческой аттенцией не оставить дикующего, отправить его с шишигой как можно дальше. Так далеко, куда не дойдет даже Иван. Хоть к чюхчам.

    – К чюхчам не пойдет Айга.

    – Это я к слову, – согласился маиор.

    – Смотри, – удивился Похабин. – Баба!

    На берегу правда приплясывала, подпрыгивала, вся трясясь, темная нымыланская баба. Голос непомерно высок, вскрикивала визгливо. Вскочит, потрясется, попрыгает, потом сядет на землю, но долго не сидит – снова вскочит, снова потрясется, попрыгает. На плечах камлейка из птичьих шкурок, вытертая до блеска, а ноги босые. И никакой лодки у берега, никаких на берегу балаганов. Непонятно, как попала на берег. Может, пришла пешком?

    – Чего это она? – удивился Похабин, придерживая бег лодки.

    – А ты спроси, – загадочно позволил неукротимый маиор. – Только вплотную не подгоняй лодку к берегу. Видишь, коряга торчит из воды? Цепляйся веслом за корягу.

    – Почему нельзя к берегу?

    – А глянь.

    Не вставая, маиор Саплин вскинул над собой руку.

    Баба на берегу, страшная, как пужанка, приплясывая, подпрыгивая, тоже вскинула над собой руку.

    Маиор резко согнул руку в локте, так же резко мотнул маленькой головой, и баба на берегу в точности повторила все движения.

    Маиор хитро покрутил головой, лихо подбоченился, изогнулся, и так же, подпрыгивая, приплясывая, страшная баба-пужанка лихо и подбоченясь с удивительной точностью повторила каждое движение маиора.

    – Чего дразнится? – растерялся Похабин.

    – А ты спроси, – все так же загадочно подсказал маиор.

    – А ответит?

    – Непременно.

    – Имя-то есть у бабы? – подозрительно покосился Похабин.

    – Ямгой звать, – ответил маиор. – Однажды видел ее на стойбище нымылана Екыма. Помнишь Екыма? Он лисичек нам привозил.

    – Помню.

    – Ямга – баба болезная. Ее так и называют. – Ухмыльнулся. – Спроси, спроси бабу, Похабин. Может, видела Айгу? Или Ивана?

    – Кышь шишич, Ямга? – крикнул Похабин с лодки. – Зачем одна стоишь на берегу?

    – Кышь шишич!.. – высоким голосом ответила баба, ни на секунду не прекращая ужасные подпрыгивания. – На берегу!..

    Похабин удивился:

    – Почему так говоришь, Ямга?

    – Так говоришь!.. – как эхо повторила баба.

    – Шаманит она? – оглянулся Похабин на маиора.

    – А ты не бойся, Похабин, ты спрашивай, – успокоил маиор. – Большого вреда не будет, только лодку не подгоняй к берегу.

    Похабин спросил по-нымылански:

    – Шел вчера бородатый по реке? Шел русский?

    – По реке!.. – приплясывая, ответила Ямга. – Русский!..

    – Сама видела?

    – Видела!..

    Похабин, глядя на прыжки и ужимки, усомнился:

    – Впрямь видела?

    – Видела!.. – нисколько не усомнилась Ямга, ни на секунду не прекращая нелепых телодвижений.

    – Может, не вчера видела? – допытывался до правды Похабин, удерживая лодку веслом. – Может, видела русского третьего дня? Кыхы-корат?

    – Третьего дня!.. – как эхо подтвердила баба. – Кыхы-корат!..

    – Зачем дразнишься? – обиделся Похабин.

    – Дразнишься!..

    – Ну, отцепляйся, – смеясь, приказал маиор. – Я же сказал, что Ямга – болезная. Ее так и зовут. Что скажешь, то она повторит слово в слово. Что покажешь, то же проделает.

    Течение враз вынесло лодку на стрежень. Похабин изумленно оглядывался:

    – Страсть какая! Коты морские, нерпушки, птицы, все по-своему говорят, а Ямга только повторяет чужое…

    Повел боязливо веслом:

    – Давай, маиор, торопиться…

    2Так плыли.

    – Дожди вверху, что ли? – удивился утром Похабин, ладонью протирая уставшие глаза. – Смотри, маиор, вода мутная. Так бывает, когда в верховье прольется большой дождь. А какие сейчас дожди?

    – Такое бывает и при подземном громе, – кивнул маиор. – Землю тряхнет, вода мутнеет, приходит в полную олтерацию.

    – Не трясло вроде землю.

    – Мы в лодке могли не заметить, – объяснил маиор, внимательно присматриваясь к берегам. – Видишь вон там… Чуть левее… За соснами… Там склон обнажился и камни сползли… Совсем недавно сползли… По какой причине?.. Может, правда, тряхнуло землю?.. Мы в лодке могли не почувствовать, а ил поднялся со дна. – Неистово сплюнул за борт. – Уходить надо! – Потом удивился водоворотам в быстрой протоке. – Смотри, как крутит!

    Подумав, покачал маленькой головой:

    – Дивый край.

    3Так плыли.

    А в природе правда что-то сделалось.

    Как бы дымком понесло, но не было дыма. Как бы скверным запахом понесло, но откуда?

    Оглядывались, ничего не могли понять.

    Совсем недавно вода бурно торопилась, ворчала, входила с шумом в протоки, раскручивала водовороты, будто решив раздвинуть каменные острова, а тут совсем остановилась, медленно кружила по воде листву, сорванные ветки. Ночью, при свете луны, видели на мелких местах осклизлые камни, поросшие подводной травой, видели стеклянные глаза рыб, без суеты взирающих на людей снизу, а сейчас вода как бы вспухла, выгнулась на стрежне горбом, вяло выдавилась из берегов, грозя хлынуть дальше, и помутнела так, что сунь руку в воду – не увидишь.

    А потом река остановилась совсем.

    Бьешь веслом, а с места почти не движешься.

    Запах серы, адом запахло, рыба поплыла вверх брюхом.

    Похабин испуганно оглянулся на маиора. Отчего это лодка стоит? Может, держит снизу лодку шаманка? Может, договорилась какая дикующая, теперь лодку держит, не желает допускать до барина? Спросил шепотом:

    – Вернемся, может?

    – Молчи, Похабин! – неукротимо сказал маиор. – Под фортецию чувств! Ударю!

  

  
    Глава VI Черная гусеница

    1…стланик перекрывал узкую тропу, цеплялся за ноги. Накипь лишайников красила плоскость скал седым, в сизой дымной полумгле, густо закоптившей небо, ужасная горелая сопка казалась призрачной. Как бы приподнятая, зависла в воздухе.

    Пусто.

    Иван поправил нож, заткнутый за пояс.

    Впереди, там, куда он шел, из-за зубчатой кромки низкого леса, с близкого моря, наверное, с большой воды выпячивались, вспухали круглые белые облака, а может, клубы тумана. Странные белые испарения медленно воздымались, пытаясь отнять у занимающей полнеба горелой сопки оставшуюся часть неба. Будто кто-то невидимый, может, бог Кутха, пускал из-за леса ужасные белые пузыри.

    А еще тропа…

    Неизвестная тропа…

    Наверное, коряки ходили, решил Иван, вспомнив рассказы Айги о зимних и летних путях. Нымылане нелегки на подъем, а коряки – непоседы. Коряка можно встретить на горе, на море, на берегу, везде, где может жить человек. Потому коряк и коряк, что не сидит на месте.

    Спешно шел по тропе, чувствовал – выйдет к морю.

    На странные, всплывающие над морем клубы испарений старался не смотреть. Белые клубы нехорошо ширились, занимали пространство, в их сумрачном нутре что-то посверкивало. Неопределенные, как бы даже слегка размазанные, они стеной поднимались в небо, в самую его сизость. Может, это сам бог Кутха, устав, развел огонь и протянул руки к белому дыму, а может, мертвые, которые живут в камнях горелой сопки, рассорились и теперь бросались друг в друга пеплом из очага, выпускали пары, дышали туманом.

    Иван торопился.

    Помнил завороженно, что никуда не денется Айга.

    Помнил завороженно, что круглая Кенилля не денется никуда.

    Сядут сейчас у родимцев на берегу моря, думал, там их и найдет. А если даже ушли куда-то, то ненадолго, за близкие речки, потому что нымылане не ходят далеко, боятся встретить немирных коряков, а того хуже – чюхоч.

    Все помнил. Говорил себе: старый Экын прав, не надо идти так горячо, не надо идти так страстно, так в нетерпении. Старый Экын правильно предупреждал – не надо идти со страстью. Но никак не мог. Торопился. Острая тоска обжигала душу, обдавала сердце паленым веничком, все вокруг казалось нехорошо. Никогда в жизни не видел такого сизого неба, никогда не видел таких круглых, таких странных испарений над морем и над горелой сопкой, никогда не видел такого мрачного, такого сизого пепельного неба.

    Чувствовал: в мире нехорошо. Потому, наверное, и шел со страстью.

    Подумал: вот плыл, плыл вверх по реке, вот вез на стойбище красивых лис, радовался миру – скоро увижу Айгу. Вот сильно радовался – скоро увижу друга сердешного Айгу, увижу Кенилля. Радовался – увижу неукротимого маиора Саплина и рыжего Похабина. Светило солнце, голубело небо, вода в реке была прозрачная, и не висели над головой пепельные облака. А увидел балаганы, совсем пустые оттого, что нигде рядом не было Кенилля.

    И топор не дали, сжал кулаки.

    Дружбу крепили с Айгой…

    Сперва дружбу крепили, потом отправили сердешного друга к морю.

    Чтобы, значит, не мешал. Решили, что без Айги, без Кенилля он, Крестинин, секретный дьяк, прямиком пойдет в сторону России.

    А прост путь? О том подумали? Кто подскажет, как миновать стойбища немирных коряков, как не замерзнуть в снегах, не утонуть в быстрых речках? Это в море можно неделями лежать на дне байдары и медленно умирать, там течение все равно будет нести байдару.

    Шел как в беспамятстве. В голове горело.

    Так бывает, когда нажуешься гриба-мухомора.

    Одни говорят, у них легкость отменная во всех членах появляется – за день столько могут пройти, как другие за два дня не пройдут! Другие, наоборот, начинают бредить, всего пугаются, трясутся, как в огневице, а потом, что бы ни делали, ничего не помнят. Как в беспамятстве, как в огне, могут часами вертеться на одной ноге, как волчки, или пытаются пролезть в узкую щель, она им кажется широкой. А бывает так, что гриб убедительно советует некоторым мужикам удавиться. Является и говорит: ну все, мужики, вам больше ничего не надо, теперь можете удавиться! И радостно кивает красивой пятнистой головой: многих-де удивит такой диковинный поступок!

    Скрипнул зубами.

    Глухо. Сизость неверная, духота.

    Испарения мрачные, какие-то пепельные.

    А снизу, с моря, другие испарения, белые. Весь мир клубится, как молоко, а одновременно – пепельный. Шел, мял траву ногами, спотыкался о камни, клял густой стланик. Горелая сопка в душной, в какой-то неправильной сизости казалась как бы насквозь прозрачной. Ткни пальцем, проткнешь.

    И эти белые сумрачные клубы… Они росли над морем, как чудовищные седые грибы. Внутри грибов что-то варилось, потом взрывалось бесшумно. Мир сразу замирал, прислушиваясь: почему взрывается что-то бесшумно?

    Потом увидел медведя. Подумал: загостился, наверное, мохнатый на сопке – давил глупых евражек, лущил орехи, искал заветную травку, отдыхал; но медведь почему-то спешил, трусил по тропе деловито, был явно чем-то обеспокоен. А не спросишь – куда?

    Грешен, без смирения перекрестился Иван. Это от грехов моих мир так страшно замирает, впадает в безмолвие. Это от грехов моих река страшно остановилась. Это от грехов моих река совсем перестала течь, так что пришлось бросить лодку.

    Кенилля…

    Понять не мог, зачем друг сердешный сшел со стойбища, зачем не оставил какого знака? Зачем Кенилля не оставила знака? Сердешный друг Айга раньше обещал: вместе сходим к большой воде, Аймаклау. С родимцами поплывем бить китов.

    Иван дивился: как так? Кит огромен. Как можно убить огромного?

    Айга хитро смеялся. Кит огромен, но неуклюж. Кит никогда не торопится. Вот он входит в залив, горбатая спина торчит над водой, чайки смело садятся на обсушенную ветром спину, как на остров. Склевывают со спины ракушки. Кит не гонит чаек, он простодушно лежит на воде, пускает медлительные фонтаны, иногда впадает в сон. Тогда береговые нымыланы на байдарах, сразу по много человек в каждой, спешат к спящему киту, бьют огромного ядовитыми стрелами. Везде бьют, где могут, а особенно стараются попасть в глаз. Если попадут в глаз, кит начинает сердиться, начинает кувыркаться в воде, начинает выказывать к людям неуважение, потом млеет от сильной боли и садится на мель…

    2Тропа пересекла ржавые аранцы. Прыгая с камня на камень, Иван ни на секунду не забывал о белой пепельной стене то ли теплых испарений, то ли тумана, вставшей теперь так высоко, что почти перегородила эта стена пешую дорогу к морю.

    Вот рухнет, думал, ускоряя шаг, совсем потеряюсь.

    Но прежде, чем стена действительно рухнула, успел увидеть необычное.

    По краю широкой скалы, нависшей над ржавыми аранцами, по обрывистому краю, седому от накипи лишайников, смешно приседая, подпрыгивая, плотно зажав под мышками короткие копья, скользнули одна за другой многие темные фигурки – быстрые, спешащие, а оттого спешащие как-то скрытно, тайно.

    А может, походка была такая – скрытная.

    При этом ни один не споткнулся, ни один не вскрикнул. Шли деловито, слаженно. Вот один, кажущийся издали совсем маленьким, поднимает ногу, вот другой в это время опускает ногу, вот еще один наклоняется, уже завершая шаг, а следующий только еще собирается шагнуть. Неизвестные человечки шли гуськом, будто по краю скалы ползла черная гусеница.

    Почему-то сразу понял: чюхчи!

    Невольно приостановился, выглядывая убежище, но прятаться уже не надо было. Седая стена тумана или теплых испарений, достигнув какой-то ужасной невообразимой высоты, не выдержала собственной тяжести и рухнула, мгновенно затопив мир влажной белесой мглой.

    Конечно, чюхчи!

    Быстры и настороженны, уверенны и деловиты, под мышками копья, ножи за поясами…

    Зачем к морю идут?

    А может, не к морю?

    Может, обходят горелую сопку?

    Сейчас обойдут, спустятся на берег и всем отрядом, как черная гусеница, уползут на полночь? Подумал: только зачем? Там, в сторону полночи, всегда страшно. Там живет красный червь. Еще там живет зверь келилгу. Зверь келилгу высокий, всегда ходит с широко раскрытой пастью, а на лапах у него когти. Когда видит чюхчу или коряка, бросается. Увидев такое, чюхча или коряк, убегая, кричат зверю: «Засмейся, келилгу! Я жирный, ты скоро съешь меня. Мои олени очень жирные, ты скоро съешь оленей. Засмейся!» Зверь не выдерживает таких слов и от удовольствия смеется. Пасть раскрывается так широко, что верхняя челюсть касается спины, а нижняя достигает груди. Таким образом хитрый чюхча или коряк убегает от зверя келилгу.

    Чюхчи!

    Схватился за нож.

    Вспомнил: сильно порубленная переносица Айги – дело чюхоч.

    В детстве, когда Айга считал весь мир добрым, вот так же неожиданно увидел чюхоч, движущихся, как черная гусеница, к стойбищу. Был Айга так молод, что воины-чюхчи им даже не заинтересовались, зато заинтересовалась им чюхочья старуха. Не имея сил увести Айгу, несколько раз ударила его ножом, попав по переносице. Айга из рук чюхочьей старухи вырвался и убежал.

    Чюхчи!

    Торопясь, брел сквозь белесую мглу.

    Решил: если встретит какой ручей, двинется к морю прямо по руслу ручья. Тропу легко потерять в густом тумане, а русло не потеряешь. Все ручьи упираются в море.

    Торопился.

    Но торопился теперь обдуманно.

    Чюхчи – большая опасность. Увидев чюхоч, нельзя не торопиться.

    Внимательно вслушивался в туман – не слышны ль близко чюхочьи голоса? Вдруг успели его заметить? Подстерегут на тропе, накинут сеть, запутают, как рыбу, потом уколют копьем.

    Обрадовался редким каплям дождя.

    Дождь умеет сажать туман. Дождь скоро посадит туман на землю.

    Кенилля…

    Чюхчи – народ строгий, всегда ходят с копьями. Вот, радуется отец-чюхча после хорошего удара, нанесенного сыном зверю, и я создал сильного сына, и я создал сильного воина! Вот вырастет сын – возьмет чужие стада, возьмет чужих женщин!

    3Начавшийся дождь действительно посадил туман на камни.

    Туман на глазах разваливался, как разъедаемое молью тряпье.

    Отсырела тропа, потемнели каменные утесы, только горелая сопка вздымалась в небо все так же ужасно – никакой туман, никакие испарения не могли дотянуться до снежной вершины. И дохнуло вдруг на Ивана странно знакомым, широким, мощным, как бы даже соленым на вкус. С перевала сквозь темный, как стекло, воздух увидел вдали невообразимую синеву моря.

    Анкан!

    Большая вода.

    Всей грудью вдохнул соленый запах, пристально оглядел горизонт – не видны ли где гребешки островов? Но островов не увидел, все тонуло в бесконечности, в синеве. А сама синева была такая большая, что вмещала в себя сразу всех толстых китов, сразу всех рыб, все подводные растения, все россыпи хрупких ракушек. Синева пахла илом и солью, пахло тинной бабушкой, пахло пеной и бабами-пужанками, кутающимися в морскую траву.

    А берег внизу был опоясан белой полоской пены…

    А на тропе, ведущей к берегу, снова увидел чюхоч – живую черную гусеницу, ощетинившуюся копьями.

    Черная гусеница смело ползла вниз – к нымыланским балаганам.

    Правда, балаганы тоже казались странными. Они были кривые, будто их ставили в большой спешке, и какое-то борошнишко валялось в траве. И там же беспорядочно перемещались с места на место некоторые отдельные олешки и отдельные люди…

    Иван внимательно осмотрел берег. Что-то не понравилось ему в каменных очертаниях, в его обломах, но никак не мог понять – что? Вот валуны, песок… Вот снова развалы камня… Перепутанные валы морской травы, озерца, лужи… Все выглядело так, будто скалы и бухточки почистили и помыли, а потом основательно прополоскали ливнем, вода не вся успела стечь в море…

    Обернувшись, снова увидел черных чюхочьих воинов.

    Сразу забыл про тайны берега – чюхчи страшней.

    Отметил про себя: смело идут, твердо. И знают, куда идут. Выбрали не самую короткую тропу, зато выйдут к нымыланским балаганам скрытно, с неожиданной стороны. Снизу чюхоч совсем не видно. Вот и идут смело.

    Лингульх!

    Выругавшись, пожалел, что нет рядом неукротимого маиора, полного врожденного мужества, и нет рядом рыжего Похабина с пищалью. Значит, решил, скрываться от чюхоч нет смысла. Отсюда, подумал, быстрее, чем чюхчи, сойду на берег. Успею нымыланам дать знак.

    – Хэ! – крикнул.

    Так кричат псам, поворачивая упряжку.

    Иван хотел крикнуть громко. Так громко, чтобы нымыланы услышали его голос, но почему-то громко у него не получилось. Щуря воспаленные от бессонницы глаза, торопливо бежал вниз к балаганам, хрипло вскрикивал на бегу:

    – Хэ!

    Хотел, чтобы Айга и Кенилля издали узнали его.

    Хотел, чтобы Кенилля или Айга с гордостью сказали родимцам: «А вот бежит брыхтатын. Вот бежит огненный человек. Вот бежит Аймаклау, чтобы спасти нас». Сильно хотел, чтобы нымыланы услышали его. Бежал, вскрикивая:

    – Хэ!

  

  
    Глава VII Статки в море

    1…какой-то не такой берег.

    Похабин озирался в недоумении.

    Лодку они бросили давно, последние несколько часов шли пешком и, спустившись на берег, чего-то не поняли.

    Все было знакомым, и вот все не так.

    А может, такими они всегда и были, эти берега?

    Замыты песком, забросаны плавником и ракушками, забрызганы стеклом медуз, беспорядочно завалены морской травой.

    Ага, морская трава… Обычно эта подводная морская трава выбрасывается на берег длинными узкими валами, как ее выносит прибой. А здесь диковинный беспорядок, будто морскую траву неведомые крестьяне вилами растаскали, бросили подсушить, а она, наоборот, промокла.

    И бревно торчит над головами.

    Высоко над головами торчит из расщелины мокрое бревно.

    Действительно высоко – три человека встанут друг другу на плечи и не достанут. К тому же расщепилось от удара. Кто с такой силой и так высоко бревно швырнул? И мертвая нерпушка на песке – об камни ее разбило. Одинокий линяющий песец жадно вытанцовывает над нерпушкой. А волны в море – в изломах, дикие. Вода то зелена в прогибах, то совсем прозрачна, то мутно выбрасывается на каменистый берег, исходит желтоватой несвежей пеной, шипит, потом откатывается обратно, будто не принимает ее земля.

    И снова морщится море. Вспучивается, а потом проваливается от собственной тяжести.

    Анкан.

    Большая вода.

    Берега каменные, крутые.

    Поднимались, давили ногами хрупкие раковины – мышиные байдары, как считают дикующие. Папоротник по склону редок, желт, часто обломан, вывернут с корнями, а тот, что еще торчит, совсем измочален, склонен к земле, будто тянули его из земли бабы-пужанки.

    Только зачем бабам-пужанкам папоротник?

    – Волной тянуло, – объяснил, подумав, Похабин. Не нравилось ему на берегу. – Похоже, волна высоко взбегала. Так высоко, что весь берег объяла. Вон куда выбросило бревно.

    Вздохнул.

    Ну правда, что за мир?

    Ракушки белые, морская трава.

    Краб в камнях дразнится, помавает клешнями.

    А мыс Атвалык оказался крутым мысом. Еще издали увидели, как входит мыс острием, как нож, в море, тонет в мутной пене. Со слов Айги помнили, что коли взойти на мыс, то внизу откроются полуземлянки и балаганы. Совсем хорошее место выбрали родимцы Айги: с востока подходы закрыты морем, с запада отрезают путь скалы, отроги горелой сопки, и с полночи – скалы, а с полдня, в общем, никто не страшен, чюхчи и коряки приходят не с полдня.

    – Под фортецию чувств… – начал было маиор, но Похабин осторожно прервал:

    – Давай, маиор, посторожимся. Не надо нам быть на виду. Надо посмотреть с мыса, с нымыланами ль барин?

    Еще быстрей, не скользя и не оступаясь, двинулись по крутому склону, отмечая опытным глазом непонятное. Например, плавник, выброшенный на скалы. Люди не потащат так высоко плавник, ни к чему им это, да и сил никаких не хватит. Значит, выбросило волной.

    – Не бывает таких больших волн… – Похабин подозрительно огляделся.

    Длинные лужи на берегу, целые озера… Неопрятными грудами, набросанными как попало, наваляна подводная морская трава… Столько травы за одну ночь не натаскают даже бабы-пужанки… А вон линяющий песец танцует над дохлой нерпушкой, распустил кишки морскому зверю… Этот зверь сам издох? Или разбился о скалы?..

    Чайки над водой. Вода у берега страшная, взбаламученная.

    Чувствуется, что не малая глубина, а вода все равно мутная, взбаламученная. А чайки белые, крупные, сильно жалобятся. Их крик пронзителен, отдается в ушах. Море вдали, где зеленое, тяжкое, а где совсем стеклянное в ледяной голубизне, и ходит круто, совсем успокаиваться не хочет. Холодом, силой несет от страшной воды. Вздувается, крутится.

    Далеко зашли, привычно удивился маиор.

    На каменной террасе, плоско по камням выложенной мхами, некрасиво торчали кусты шиповника. Листья, ягоды – все безжалостно оборвано. Обычно так не поступают ни люди, ни медведи.

    Присели на корточки под кустами.

    Верх горелой сопки, снегами мощно ушедшей в небо, вновь окутало белыми испарениями. Рассматривая бревно, заброшенное в скальную расщелину, Похабин покачал головой:

    – Загадочно попало туда бревно…

    А маиор уже догадался. Неукротимый маиор Саплин много думал о природе вещей. На острове Симусир нашлось у него время и для этого. Бревно на скалы вбросило большой волной, объяснил он Похабину. Иногда тут землю так изнутри трясет, что поднимается на море волна, которая выше берега во много раз. Если от такой волны не убежать, она убьет, всех смоет. Перед такой волной ничто не может устоять. Ему, неукротимому маиору, мохнатые рассказывали на Симусире: есть в море острова, на которых никто не живет. Раньше многие жили, а потом живое смыло волной. Вот и здесь, похоже, прошла такая волна.

    – Наверное, – согласился Похабин. – Вон видно, внизу у нымылан сильно покосились бадаганы. А некоторые упали. Это не от волны, это, наверное, от земного трясения, но все равно… Сильно суетятся нымыланы, спасают бедное борошнишко…

    С каменистой террасы, поросшей ободранным шиповником, маиор и Похабин как на ладони увидели нымыланское стойбище. Многие балаганы там действительно были испорчены. Совсем кривые – как в таких жить? А поляну перед испорченными балаганами занимали живые люди. Большая часть стояла широким кругом, внутри которого шумно скакали другие. Потрясали короткими копьями, подпрыгивали, как птицы, взметывали вверх разом ноги, крича нелепыми зверообразными голосами. Крики нымылан мешались с криками чаек. Сразу не различишь: человек кричит или птица?

    – Чего это они?

    – Волнуются. Подкоп ведут под фортецию чувств…

    – Нас увидели? Пугают? – испугался Похабин.

    – Не нас, – перекрестился маиор. – В чем-то своем справляют нужду.

    – В чем?

    Но теперь Похабин и сам увидел: в центре круга среди дикующих прыгали дети, шишиги-девки, бабы-простыги, всякая шелуха. Прыгали и вскрикивали особенно нелепо и очень громко и что-то передавали из рук в руки, будто боясь потерять.

    – Чего там?

    – Тихо, – шепнул маиор, пожирая глазами зрелище.

    И предположил:

    – Может, Ивана зарезали?..

    – Ты што? – зашипел Похабин. – Не могут барина зарезать. Он им родимец почти… – И вдруг сбавил голос, толкнул маиора. – Слышь, шебуршит кто-то… Как бы на нас не свалился…

    Упали под куст.

    Голый колючий куст насквозь просвечивал, но все же укрыл Похабина и маиора. Лежали, не выпуская из виду нымылан, диковинно скачущих под кривыми балаганами. «Да это ж у них дитя! – ахнул, присмотревшись, Похабин. – Смотри, маиор, дитя у них на руках!»

    – Так то ж не наше дитя, не русское.

    – Я не о том. Заморят они дитя. Оно ведь совсем малое и плохо одето. Зачем им прыгать с дитем?

    – Шаманят.

    – Зачем?

    – Как-то слышал о таком на острову, – подумав, ответил маиор. – Мохнатые говорят, что дитя, рожденное в бурю, требует особенного внимания. Так сказать, под фортецию чувств… Без отеческой аттенции государя…

    Похабин удивленно повернул голову.

    Какая разница? Пусть даже рожденное в бурю, все равно дитя. Зачем шаманить? Зачем дитя малое, тщетное носить под холодным ветром?

    – Если дитя в бурю родится, – неукротимо объяснил маиор, – дикующие раздевают такое дитя донага, а в руки дают простую морскую раковину. Мне так рассказывали.

    – Не вижу раковину, – всмотрелся Похабин.

    – И не увидишь. Это мелкая раковина. Бедное дитя раздевают, носят по кругу, от души корят бога Кутху, что вот-де раковина привыкла жить в соленой, не пресной воде, глупый Кутха, зачем выбрасываешь раковину на берег? Что вот-де волна должна накатываться только на край берега, а ты гонишь волну, глупый Кутха, прямо на скалы! Что вот-де любое малое человечье дитя обязано жить в тепле и в покое, глупый Кутха, зачем ты шумишь, зачем ты землю трясешь со страстью, зачем бурю устраиваешь?

    – Тихо…

    Опять затаились.

    Вниз по склону с верхней терраски, удалясь сильно от балаганов, шумно сползал вниз, осыпая из-под ног камни, дикующий. Капор меховой парки поднят, не разглядишь – мужик спускается или баба? Но спускался без опаски, наверное, знал место, куда идет. И тащил узелок кожаного тряпья.

    Затаились.

    Помогло, что у дикующего был поднят капор, ничего не видел вокруг.

    Дождавшись момента, Похабин от души дернул дикующего на себя, потом придушил рукой, заткнув рот грубой ладонью. Дикующий подергался, похрипел, потом затих. Приготовился, наверное, смерть встретить.

    Откинули капор:

    – Айга!

    Айга посинелый, страшный, задыхаясь, пучил на Похабина и на маиора обесцвеченные испугом глаза.

    – Чего шляешься здесь?

    – Сипанг. Беда, – просипел, держась за горло, Айга. – Статки в море несу.

    – Какие статки?

    Айга печально просипел:

    – Кенилля…

    – Почему Кенилля? – не понял Похабин. – Почему беда? Куда несешь статки Кенилля?

    – К воде несу. Хочу разметать статки в море. Так все нымылане делают.

    – Да зачем, Айга?

    – Беда… – голос Айги прервался. – Нет больше Кенилля…

    Объяснил, закрывая глаза руками.

    Три дня назад начало трясти землю. Сильно трясло, бог Кутха сердился, камни падали с обрывов, катились по берегу, балаганы покосились, некоторые попадали, завалились полуземлянки. Сопка, которая неподалеку, стала дергаться, как живая, потом плюнула страшным огнем и стала выпускать клубы дыма. Наверное, мертвые затопили очаг, хотят коптить большого кита. День сразу стал темным.

    А потом было так.

    Море испугалось шума, поднятого Кутхой, и откатилось далеко от берега. Испуганные нымылане с изумлением увидели илистое дно бухты, которого до того не видел ни один человек на свете. Известно, что не к добру видеть то, чего никто никогда не видел. Шевелились среди ослизлых валунов серые морские звезды, перепуталась с камнями темная подводная морская трава, в траве копошились крабы. Увидели: даже дерево лежит на морском дне, – может, обломки погибшей апонской бусы…

    Вот была вода, и не стало воды.

    Камчатские собачки мохнаты, никого не охраняют, никого не боятся, всегда хотят есть. Любой человек приходи, они не будут кусаться, люди для них друзья. А если предложишь кусок рыбы, станут сильно радоваться. А тут самая разная рыба красиво трепещет в лужах, хватай любую, грызи прямо на берегу, а собачки, взвыв жалобно, бросились почему-то от моря в сторону от живой рыбы. Кто-то из нымыланов, удивившись, бросился было грести из ям трепещущую рыбу, да крикнули умные старики:

    – Хех! В гору!

    И побежали нымыланы в гору.

    Как-то враз поняли, что морская вода не насовсем отошла, скоро вернется. А когда вернется, то доброй не будет. Взмутят ее морские бабы-пужанки, сама тинная бабушка отомстит за то, что многие люди вдруг увидели ее неприбранный подводный дом – дно морское и рыб беспомощных. Разъяренная тинная бабушка все снесет.

    Когда взбежали на гору, недосчитались Кенилля.

    Всех детей сообща несли, стариков, баб слабых вели под руки, никого не потеряли, а Кенилля потеряли. Он, Айга, хотел побежать навстречу ревущей, вставшей на горизонте стене воде, только родимцы удержали.

    Страшно было на мысу Атвалык! Ветер с моря бьет, сбивает с ног, воют перепуганные собачки, рыдают младенцы, а снизу, с берега, несется ужасный шум – может, из-под земли, может, из-под моря. Вода давно опомнилась, вернулась сердитая, одним ударом смела камни с земли, изломала нижний лес, выкинула бревна на скалы. Такого ни один нымылан не помнит.

    А потом дождь пошел.

    Дождем волну немного успокоило.

    А нымылане сидели на террасе тихо, пятна от побоев сводили с тел морской травой – падали, когда бежали. Дивились, что нет с ними Кенилля. Отстала, наверное, мышеловка, смело Кенилля волной. Дивились: вот как сразу большой мир умаляется, когда исчезает даже один человек. Всего-то там какой-то птичкин голос, а жалко…

    – Смыло? – засопев, спросил Похабин.

    Айга кивнул.

    Бормотал, спрятав лицо в ладони: смыло Кенилля, смыло малую шишигу… Взяла девку к себе тинная бабушка, сделает со временем бабу-пужанку… Ему, Айге, от этого не хочется жить… Объяснял, пряча лицо, что вот несет в море статки Кенилля, всякую одежонку. Сейчас бросит одежонку в море. Тут хорошая одежонка. Кенилля не в самом худшем придет к богу Кутхе. Он, Айга, думает, что бог Кутха, увидев Кенилля, обрадуется и заберет шишигу у тинной бабушки. Там у Кутхи все хорошо – птицы кричат негромко, трава по пояс. Пряча лицо, объяснял странным голосом: вот он, Айга, совсем не жаден. Сейчас бросит статки в воду, бог Кутха то увидит и, когда придет к нему когда-нибудь сам нымылан Айга, скажет: ты молодец, Айга, ты тогда ничего не пожалел для своей шишиги, хорошей одежды не пожалел для нее! – а потому бог Кутха и к нему, к нымылану Айге, хорошо отнесется, притеснять не станет, даст там теплую полуземлянку.

    Отнял ладони от лица.

    Лицо серое, взгляд нездешний.

    Вздрогнул нымылан, с тоской подумал Похабин. Есть у камчадалов такая болезнь, называют – вздрогнул. Живет себе человек здоровый, веселый. Носит дрова, гоняет олешков, ловит рыбу. Вот смеется, вот жадно шарит ложкой в котле, вылавливая самые крупные куски мяса, зажигает его на живое, и вдруг в один миг что-то делается с таким человеком. Его лицо стареет, а взгляд становится нездешним. Встает он задумчиво и уходит прочь от котла, уходит глубоко в лес или к морю, не важно куда, там садится на камень или на старый пень и начинает горько плакать.

    Если спросить такого – почему плачешь? – он не ответит.

    Вздрогнул. Будет, плача, сидеть, пока не замерзнет или не умрет с голоду.

    А то станет добычей какого зверя.

    2– А дитя, Айга? Чье там дитя? – негромко спросил маиор. – Чье дитя носят нымыланы у балаганов?

    – То Кенилля опросталась дитем.

    – Кенилля?!

    Айга сумеречно кивнул:

    – Она…

    Пояснил сумеречно:

    – Когда бежали, отдельно несли дитя… А Кенилля потерялась… Отдельно принесли дитя, а Кенилля нет…

    Маиор перекрестился:

    – Что будете делать с дитем?

    – Девки присмотрят.

    – А Иван? Нашел тебя Аймаклау?

    – Нашел… – сумеречно кивнул Айга, почти не видя маиора. – Пришел Аймаклау… Сразу после волны пришел… Он чюхоч первый заметил, шли чюхчи грабить нымыланские балаганы. Аймаклау вовремя нымыланам крикнул, тех чюхоч немного было, испугались крика, ушли… Решили, наверное, что здесь русские с огненным боем… Теперь говорим Аймаклау: с нами живи, всегда живи, тебя чюхчи сильно боятся. Твое дитя вырастим, будешь нашим родимцем. Ясак принесем твоему царю…

    – Нашему, – строго поправил маиор.

    – И вашему принесем… – не понял маиора Айга. И погрозил в сторону полночи. – Чюхчи как волки… Ходят вокруг, всех хотят свести…

    Встал, подошел к обрыву, побросал вниз борошнишко Кенилля. Что-то там сразу утонуло, что-то понесло волной. На это не смотрел. Бог Кутха да тинная бабушка, они все приберут.

    – Идем, – негромко сказал маиор, вставая. – Идем, Похабин.

    И крикнул: «Айга, не тронут нас твои родимцы?»

    – Идем!

  

  
    Глава VIII Дресвяная река

    1Смеркалось. Северный ветер, подув с обеда, снес последние обрывки тумана, прочистил смутное небо. Вкусно пахло дымом. Низкая звезда Ичваламак, отразившись в тяжелой переваливающейся волне, выпустила колеблющийся лучик. Волна переливалась, лучик изгибался, а то совсем гас. Зато от тяжелых ударов о берег неожиданно вспыхивала вся волна. И вдали что-то вспыхивало. Может, призраки.

    Скользнет что-то в сумерках, дохнет тоской.

    Плывут, наверное, на байдарах сумеречные ламуты.

    Вот переселились за море, а снедает ламутов тоска. Как сумерки, так пытаются плыть домой. Совсем безвредные ламуты, тихие, от долгого пребывания на воде наросли между пальцами перепонки.

    Смещение теней, времени дым. Вот, Иван, сказал себе горько. Вниманием царствующей особы был отмечен. До края света дошел. Даже дикующую полюбил. А вот сидишь один на краю света… Вот, Иван, сказал себе, ты шел, думал, правда думал, что впереди – край земли, что ничего уже и нет за тем краем. А за тем краем оказались новые острова, а с тех островов еще что-то можно увидеть…

    А плывут сумеречные ламуты да дым стелется…

    Все – дым, подумал. Где чугунный господин Чепесюк, никогда не произносивший слов? Где хитрые хорошие мужики? Где монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька? Где верные гренадеры братья Агеевы? Где гренадер Семен Паламошный с его ложным провидческим даром? Где черный монах брат Игнатий?

    А Волотька Атласов, государев прикащик, присоединивший к России новый край? Он где? Кто помнит Волотьку? Может, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев в Санкт-Петербурхе… Или добрая соломенная вдова маиора…

    Все – дым.

    Откинувшись спиной на теплый, еще не остывший в сумерках камень, Крестинин видел перед собой смутное море, раскачивающееся тяжело. Закинув голову, видел небо – все в звездных веселых россыпях, как знаки на птичьей камлейке Кенилля… Вон, видел, красная стрела – звезда Ичиваламак, ярко стреляющая красным светом… А там олень – Елуе-Кыинг. Вечный олень, бежит по вечному кругу…

    Все дым.

    Дым шелковый, темный, как апонские ткани.

    Беспрерывно текущий в ночи, как Млечный Путь.

    Чигей-вай. Река дресвяная.

    Как страшно, подумал, как широко распространился мир.

    В детстве знал: есть Якуцк, есть плоская сендуха, в плоской сендухе кочуют дикующие и прячутся страшные люди-убивцы. Потом знал: есть Санкт-Петербурх, сырой плоский город, весь в дымах, плывущих над черепичными и деревянными крышами, машущий крыльями ветряных мельниц. Потом…

    А потом ссорились в дымных острожках.

    Умирали в море.

    Все дым.

    2Чего ж ты, Иван? – сказал себе. Чего ж ты один?

    Ведь многое нашел, первым вышел на острова. Многих иноземцев подвел под шерть, они поклялись на стволе пищали.

    Задохнулся: Кенилля!

    Море в дыму, в сумеречности, небо в звездном дыму.

    Дресвяная река… Чигей-вай, как дым… течет через все небо.

    Светлая, долгая, тайная, как река Уйулен, несущая долгие воды в море.

    Кенилля…

    Кенилля…

    Вот ты, Иван, жил. Вот ты шумно шел в сторону большой воды, не глядя тыкал ножом в человека, которого считал врагом, жадно пил травное вино, грех за тобой над всеми дорогами стоял витыми столбами пыли, а сидишь вот один – на краю земли… Почему?.. И почему так сердце сосет?.. Получается, ты идешь, ты ищешь, ты, осердясь, бежишь от державы, а тем только распространяешь ее… Бежишь от державы, сердишься на державу, отмахиваешься, а отмахнуться нельзя, потому что держава заключена в тебе…

    Как такое понять?

    Вот ты, Иван, жил. В пургу ходил по сендухе, в безвестности сплавлялся по безымянным рекам, бил всякого зверя, плыл по воде, широкой как небо, сияющей, как Млечный Путь, Чигей-вай, скорбел сердцем и ел нечистое, терпел раны и кровь, забывал чтить святых, а сидишь один на краю света…

    Смирись, сказал себе.

    Что потеряно, то взял Господь.

    Ты же знаешь теперь, что ничего не надо просить у Господа.

    Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. Смирись. Раз взял Господь, значит надо.

    Но Кенилля… Голос птичкин…

    Все равно смирись! Обязательно смирись.

    Ведь все равно, как мог бы жить с некрещеной?

    Волны медленно шли к берегу, замедлялись на отмелях, начинали вспухать, расти. Совсем сердитые подгребали под себя воду, вдруг обнажая дно. Краб, тоже сердясь, мотал тяжелой клешней, сердитая рыба, завалившись на бок, била хвостом по камню, а волны уже поднимались – над крабом, над рыбой, над камнями. Росли, росли и, наконец, взрывались чудовищными фонтанами.

    Почему так?

    Вот встает вода, видишь воду.

    Вот падает вода, опять видишь воду.

    Кенилля… Сердце сосало…

    Зачем новые земли, новые острова, зачем казенка, в которой аманат стонет, зачем жирный олешек, сендуха, пузатая буса, диковинная трава бамбук, колючая соль на камне, зачем берега Апонии? Зачем Селебен – гора из чистого серебра? Зачем толстые рыбы, пугливый зверь, шорох дождя, звезды в небе, сумеречные ламуты на воде?

    Ах, Кенилля…

    Может, тут бежала – от балаганов…

    Руки вытянув, бежала, птичкиным высоким голосом окрикивала дите…

    «Явалет!» – окрикивала, зная уже: слаба, никак не добежит, ужасная волна встает за спиною. «Явалет! – окрикивала. – Дите!» И, оборачиваясь, видела встающую за спиной ужасную волну, видела камни бывшего дна, краб сердито помавал клешнями, рыба, смутившись, хвостом колотила по дну, а за спиной – эта огромная, выше неба, выше туч, все затмевающая ужасная волна…

    Так не бежать, может?

    Не в беге, может, дело? Не в рвущемся дыхании, не в неистовом нетерпении, не в новых звездах над головой?..

    А в чем тогда?

    Дым…

    3Посыпались камешки.

    Кто-то подошел, тяжело опустился рядом на камень.

    Глазом косо без удивления увидел – Похабин. Перекрестился, не узнавая себя, выдохнул:

    – Похабин! Как там узнаю Кенилля? А? Ведь не крещена была, незнакома с Богом!

    Похабин пожал круглым плечом, подтвердил:

    – Наверное, не узнаешь.

    Еще кто-то подошел.

    Голос неукротимый:

    – Неверие – зло. После шведа, может, главное. Захочешь – узнаешь, Иван. Я своих денщиков всех узнаю.

    Подумав, маиор добавил утешительно:

    – Военным артикулам научу тебя.

    Иван не ответил.

    Сердце сосет, море под ногами, дым, сумерки, звезды в небе.

    Спросил:

    – Как вы здесь?

    – За тебя боялись.

    – Хотели же уйти в Россию?

    – Только с тобой вместе уйдем.

    Вздохнув странно, Похабин наклонился к Ивану.

    Так близко, что пахнуло на Похабина жаром.

    – Ты весь пылаешь, – сказал.

    Иван не расслышал.

    Потом, ткнувшись пылающим лбом в плечо Похабина, в отчаянии спросил:

    – А вдруг узнаю?

    Ответа не ждал.

    Какой ответ, если всюду ночь?

    Но Похабин понял. Он понял и ответил:

    – Ты, барин, встань. Пойдем с нами. Это в тебе жар говорит. Ты не спал сколько! А нам еще в Россию идти.

    Ничего как бы особенного и не сказал.

    Все равно прозвучало значительно. Чего, дескать, барин? – прозвучало.

    Ну чего, ну чего теперь? Кто все такое странное знать может, кроме Господа?

    Но ведь если так думать, то раз уж сошлись в этом миру, то в том и не такое может случиться.

  

  
    Глава I Ночной посланец

    1Человек думного дьяка Матвеева прискакал в Крестиновку ночью.

    Ржали лошади, злобились тощие кобели, в метельной мгле метались огни фонарей. Подойдя к окну, Иван продышал туманное пятно во льду, волшебно утолстившем стекло, сонно поежился.

    Зима. Глухо, как на Камчатке.

    С тех пор как указом императрицы Анны Иоанновны за трудный поход, учиненный еще по приказу покойного императора Петра Великого к островам, лежащим в некоторой близости от России, Крестинину-младшему были возвращены некоторые деревеньки, отобранные когда-то у его отца, он жил в Крестиновке, в небольшой деревеньке, совсем утонувшей в снегах. Речку сковало льдом, сугробы нанесло выше крыш. Деревенский дурачок, обычно ночевавший по дворам, теперь облюбовал новое место – при крошечной церкви. Дурачка не гнали. Сходясь на расчистке дорог, крепостные немало дивились тому, как много выпало в Крестиновке снегу! Но еще больше дивились хозяину, сыскавшемуся неожиданно для всех.

    Раньше про хозяина ходили всякие слухи.

    Одни говорили, что еще малолетним умер несчастный барин Ванька Крестинин в Сибири, жестоко высланный туда вместе с родителями, другие говорили, что барин не умер, а просто слетел с ума, сильно спивается, и даже не в Сибири, а в сыром Санкт-Петербурхе. А кто-то, наоборот, видел барина Ивана живым и веселым, но только в Москве – якобы услужает большому дьяку. Но все равно говорили, что если и жив несчастный барин, то весь в беспутстве, в пьянстве, весь в нищете.

    И вдруг – на!

    Приехал осенью с целым обозом, приехал не пьяным Ванькой, а совсем непьющим барином господином Крестининым в богатой бобровой шубе, рядом шагал плечистый слуга рыжий Похабин с варначьей рожей и с ножом на поясе; в санках валялась медвежья полость ровного белого цвета. Значит, поняли, увидев полость, есть на свете и такие медведи – шкура истинно оказалась белой, не перекрашенной. И еще странно: хоть держался хозяин строго и ни разу не был замечен ни в каком, даже в самом малом подпитии, крепостные, увидев белую медвежью полость и варначью рожу Похабина, все равно почему-то сошлись на том, что проюрдонит барин свои деревеньки.

    Ну, обязательно проюрдонит.

    Вот зачем, спрашивается, везти в затерянную в лесах усадьбу несколько сундуков книг да кучу бумаг, которые барин называл маппами? Не в канцелярию же приехал, в самом деле! Нет, нет, шептались, теперь дело ясное, проюрдонит барин свои деревеньки.

    – Федька! – крикнул в темноту Иван. – Кто там?

    – Человек от думного дьяка Кузьмы Петровича, – зевая в кулак, выступил из темноты, спал за стеной, сонный Похабин. Вот сонный не сонный, а успел перекликнуться с конюхом. Переминаясь босиком на холодном полу, прижал большие руки к теплому обогревателю изразцовой печи, потом поправил свечу на светце, железном треножнике, поставленном у дверей, объяснил подробнее: – Человек с личным пакетом от думного дьяка Кузьмы Петровича. Сил нет, как замерз. Отправили его во флигель, он с ног валится. Что пытать полумертвого?

    Добавил рассудительно:

    – Если уж прибыл, никуда не денется. Назад из Крестиновки не ускачет, все дороги густо перемело, а умереть не дадим. Даже не знаю, как доскакал до нас человек, в наши-то апеннины.

    – В апеннины? – вытаращил глаза Иван, но вовремя вспомнил, что любопытный не в меру Похабин все схватывает на лету. Чаще неверно, зато крепко. Иван однажды и такое видел: стоит Похабин перед столом и водит толстым пальцем по разостланной по столу маппе – никак не может поверить, что мелкие точки на бумаге и есть острова, по которым сам ходил.

    И сейчас вот. Услышал ненароком непонятное слово «пенаты», вот и употребил – по-своему.

    – В Камчатку сошлю, – сказал Иван сурово. – Не в Апеннинах живешь, на родине!

    – Да какая ж Крестиновка родина? – изумился Похабин, часто моргая и, наверное, по-своему понимая и это слово. – Деревенька как деревенька, как многие другие. Мхи да болота, ну еще лес.

    – Мхи да болота, – передразнил Иван. – Это и есть родина, дурак.

    Накинул сюртук, набил трубку. Выдохнул:

    – Человека думного дьяка, как обогреется, приведи в гостиную. Горячий пунш приготовь. Горячие закуски. А мне подай воды клюквенной.

    Не спеша умылся под рукомойником, потер лоб ладонью.

    Сны замучили. В последнее время часто просыпался с криком: «Поть-поть!» Снилось, что гонит мохнатых собак по заснеженным берегам тихой реки Уйулен. Горячо билось сердце. А то снился друг сердешный нымылан Айга сразу со всеми своими шишигами. А то так и ужасная водная волна, идущая на берег, все сметающая перед собой…

    К чему такое? Вздохнул.

    Долго не был в России. Так долго не был в России, что успели за это время почить в бозе два императора и одна императрица. Сама жизнь стала другой. Сумрачно подумал: если высота башни измеряется собственной тенью, то величие людей – прежде всего их завистниками. Император Петр Алексеевич, пусть Усатый, многих научил понимать, что все люди – люди. Строг был, жесток, но умел отыскивать помощников. Не гнушался никакими простыми людьми – имели бы голову. Говорят, например, что господин Девиер, бывший генерал-полицмейстер Санкт-Петербурха, прибыл в Россию не как-нибудь, а обыкновенным юнгой на португальском корабле; а первый генерал-прокурор Сената господин Ягужинский в свое время пас в Литве свиней; а бывший вице-канцлер Шафиров вырос не в роскоши, а проводил дни в лавке простым сидельцем. И одни разве они?

    Вздохнул, прислонясь лбом к промороженному окну.

    Вернувшись с Камчатки, действительно как в другую страну попал.

    Где многие люди, которые отбрасывали такие густые тени? Один жестоко казнен, другой выслан, третьего вообще след простыл. В возрожденном Тайном приказе не ведут никаких бумаг. Все стоит на доносах. На какого человека укажут, того человека и берут. Поговорили с человеком – и исчезает человек, будто его никогда и не было.

    Новиков, казенный офицер, возвращавшийся в Москву с Камчатки, куда был послан еще Усатым для исполнения специальной комиссии, касавшейся секретной экспедиции капитан-командора Витеза Беринга, по секрету рассказал думному дьяку Матвееву странное и ужасное. Он, офицер Новиков, в юные годы служил при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове, столь отличившемся во времена Усатого. Возвращаясь с Камчатки, на каком-то сибирском постоялом дворе Новиков обратил внимание на человека в простом мужицком платье, с бородой, сильно тронутой сивыми прядями. Войдя в избу, приучив глаза к потемкам, странный мужик долго и внимательно смотрел на Новикова. Но мало ли как кто на кого смотрит в дороге? Каждому интересно встретить знакомое лицо. Спасаясь от любопытства, Новиков даже отвернулся, но мужик показал характер. Он сперва окликнул офицера, а потом назвал Новикова по имени.

    «По какому случаю знаешь мое имя, мужик?»

    «А ты не узнаёшь меня?»

    «Да как мне узнать? Вижу тебя впервые. Имя скажи».

    «Да Александр я».

    «Ну, Александр, – рассердился Новиков. – Мало ли какие Александры есть на свете! Вот Македонский был, ходил в Индию. – И пригрозил усмехнувшемуся мужику: – Ты не балуй! Я человек государев, еду по служебному делу».

    «Да Александр я… Должен ты меня помнить, – все с той же странной усмешкой повторил сивобородый мужик. – Александр Данилович… Меншиков… Неужто не помнишь, Новиков, светлейшего князя?..»

    «Молчи, мужик! – испугался, оглядываясь, Новиков. – Как могу не помнить светлейшего? Только он – не ты…»

    «Нет, я!»

    Новиков опечалился.

    Ночь. Сибирь. Край дикий.

    Полумрак на постоялом дворе.

    Из тряпья, грудой лежавшего на скамье, вынырнула чья-то сонная взлохмаченная голова, широко зевнула и снова исчезла. Много в мире непонятного. Может, болен мужик, дерзко назвавший себя Александром Даниловичем Меншиковым? Может, специально оговорился?..

    Но что-то смутило Новикова.

    Взяв сивобородого за руку, подвел к маленькому окну, в которое проникал слабый свет. Мужик не спорил, не сопротивлялся, не стал вырывать руку, нисколько не отвернулся, а смотрел на Новикова все с тою же непонятной усмешкой. Потом смиренно сказал: «Ну, вглядись в меня хорошенько, Новиков… Припомни черты твоего прежнего генерала…»

    «Князь! – в ужасе ахнул Новиков, медленно узнавая. – Как подверглись вы, ваша светлость, столь печальному состоянию?»

    «Оставим князя и светлость в покое, – смиренно, но вовсе не униженно ответил опальный князь. – Порядочного человека, Новиков, выделяет не чин, а опала. Я теперь простой мужик, каким когда-то родился. Господь, возведший меня на высоту суетного величия, передумал и сам опять низверг меня в первобытное состояние…»

    Вот как верить такому?

    2Иван вздохнул.

    В такое время вернулся, все не так в России.

    Из прежних людей – почти никого, а те, кто жив, – повержены.

    Только и слышно из испуганных шепотков, что тот совсем пропал, и тот пропал, и этот… Только и слышно об особенной жестокости господина Ушакова, заведующего московской Канцелярией тайных розыскных дел… Шепчутся по углам о жестоких казнях и пытках. Причин для казней и пыток столько, что уже ничего и не надо придумывать: сказал нечто непочтительное о немцах, этого достаточно, а другой просто дурак… А и те, кто лукаво попрятались в дальних деревеньках, не могут слышать без трепета звона колокольчиков. А вдруг как выдергивают в Парадиз хмурый?..

    Думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, страшась, рассказал по секрету.

    Во время коронации новая государыня Анна Иоанновна, когда все перешли из Успенского собора в Грановитую палату, с самим князем Василием Лукичом Долгоруковым обошлась просто. Никто не ждал, а она поднялась с трона и сошла с важностию по ступеням. Все изумились: никто прежде в церемониале такого не знал. А государыня с улыбкой доверчивой подошла к князю Василию Лукичу Долгорукому, человеку столь древнего рода, что и подумать страшно, сам Усатый не отучил к таким родам относиться без уважения. Государыня подошла к князю Василию Лукичу и белыми пальчиками взяла его за хрящеватый нос и так повела родовитого князя вокруг среднего столба, которым поддерживаются своды. В полном изумлении присутствующих обвела кругом столба и остановилась против портрета Иоанна Грозного.

    «Князь Василий Лукич, знаешь ли ты, чей это портрет?»

    «Знаю, матушка-государыня», – гнусаво, но смиренно ответил князь Василий Лукич.

    «Да чей же?»

    «Великого государя Иоанна Васильевича, матушка».

    «Ну так знай, старый дурак, что хоть и баба, но буду строгой, как он, – грозно произнесла новая государыня. – Ты вот хотел править с родственниками страной вместо меня, законной наследницы, ты мои права хотел ограничить, а я вот всех провела. – И, отпустив хрящеватый нос князя, сказала: – Езжай в свои деревеньки, князь. Мне в Москве Долгоруковых совсем не нужно».

    Вот в какое время вернулся Иван с Камчатки.

    Вспомнил с тоской кликушу тетю Нютю, проводившую когда-то целые дни во дворе доброй соломенной вдовы Саплиной. Бывшая вдова прятала кликушу от думного дьяка, от стражников и от солдат, очень ценила слова о последнем времени, хотя и страшилась. «Се уж глаголю тебе, чадо, вот приидут дни, когда рассыпати примутся христиане книги святые… И не будет священников по церквям, и изсякнет любовь от многих, и будет скорбь не мала… И будут игумени презирающе свое спасение и стадо, усердни вси и дерзки на трапези, и лениви на молитвы, и готови на всякое оклеветание…»

    Права, права оказалась кликуша.

    В Санкт-Петербурхе, в той же Москве, куда ни шагни, на каждом углу тайные глаза, тайные уши. Не успел обмолвиться, не успел поговорить со встречным человеком, как крикнут на тебя слово и дело государево. А жизнь при дворе – сплошной политес. Пусть в страхе и волнении, но все равно политес. При государыне Анне Иоанновне все стали вы говорить друг другу. На роскошных куртагах фаворита герцога Бирона кудрявые дамы обсуждают наряды, ни о чем больше не говорят, боятся. Жалуются испуганно, что новые наряды так дороги, что хоть нагой ходи.

    И ходили бы, дай волю.

    А что касается всяких орденов…

    Ну, с орденами вообще стало все просто.

    Про недавнего кавалера ордена святого Андрея, про некоего малого фаворита дворянина С., даже осторожный думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев выразился изумленно: вот, дескать, дали орден малому фавориту за некоторые его морские службы. «Да какие морские? – удивился Иван. – Разве подымался тот С. хоть на какое судно?» – «А он с него никогда не сходил, – сердито хмыкнул думный дьяк. – Он всю жизнь просидел на судне».

    3Снова припал к морозному стеклу.

    Успокоились собаки, утихла и ночь.

    Свет прояснел, чисто увиделось небо в морозных звездах.

    Такие крупные звезды видел когда-то на островах, только там они были не так повернуты. С ревностью и с печалью подумал о капитан-командоре Витезе Беринге, о небывалой экспедиции которого услышал еще в Якуцке, когда возвращался в Россию. Уже тогда знал, что собственной рукою, совсем незадолго до своей смерти, может, даже всего недели за три до смерти, государь император Петр Алексеевич набросал некую инструкцию капитан-командору Витезу Берингу, сразу и точно определив главную цель его тайной и небывалой до того экспедиции. Надлежит, дескать, ему, капитан-командору Витезу Берингу, построить на Камчатке или еще в каком другом удобном месте два больших бота с палубами. И идти прямо туда, где тянется известная по слухам земля Америка. И там искать, сошлась ли русская Сибирь с той известной по слухам землей или разделяет Сибирь и Америку какой пролив? А если разделяет пролив, то можно ли, пройдя тот пролив, добраться водой хоть до каких-нибудь городов европейских владений?

    И еще кое-что добавил. Например, обозреть Анианский пролив, если такой существует. И высмотреть новый выход через море к Европе. И определить самый близкий морской путь к Индии и Китаю, а коль окажется возможным, то и к Апонии. И описать морские берега и морские глубины, и положить на карту все удобные якорные места. Каждому понятно, что к берегам Индии или Китая удобнее и ближе ходить морем от берегов Сибири, а совсем не так, как делают это (понятно, по нужде) голландцы – обходят ужасную Африку, по много раз пересекая экватор, где часто мрут от жары, безветрия и безводия. А от берегов Камчатки плыть прохладнее.

    Всматриваясь в ночь, Иван вспомнил последнюю камчатскую зиму.

    Вой пурги, нымыланские полуземлянки с верхом засыпаны снегом, у входа в избу, срубленную маиором Саплиным и Похабиным, зарывшись в снег, спят камчатские длинношерстные собаки.

    Снег и снег. Один снег. Ничего, кроме снега.

    Но сумели сквозь пургу пробиться на тихую реку Уйулен русские казаки с юга. Поставили балаганы, кто избушку срубил. Правда, первое время служб не служили, только гуляли и пили, несколько человек совсем потерялось, замерзли в лесу, зато робких родимцев Айги казаки гулянием привлекли к себе.

    Все делали с нетерпением, с жадной страстью.

    Говорят, вспомнил Иван ревниво, это капитан-командор Беринг всегда поступал не так, как все. Никогда не торопился, даже наоборот, медлил. Если было можно, мог выжидать столько, сколько другой никогда не вытерпит. А если и было нельзя, все равно мог выжидать. Если чугунный человек господин Чепесюк всего за несколько лет прошел половину земли, то капитан-командор Витез Беринг до одной только Камчатки шел целых два года. Добравшись до Лены, остановился, неторопливо начал строить нужные для перехода суда. Люди, силком согнанные из окрестных сел на стройку, убоявшись строгостей, бежали толпами. Усатый, например, сам бы взял в руки топор, но неторопливый капитан-командор поступил иначе – приказал для предотвращения последующих побегов везде, где можно, ставить военные караулы, а вдоль берегов Лены через каждые двадцать верст воздвигнуть высокие виселицы. Такое его мероприятие, как ни странно, произвело прекрасное впечатление – народ перестал бечь.

    Неужто ревность? – поймал себя Иван на мысли.

    Но почему? Ведь прав оказался старик-шептун! Все сбылось именно так, как предсказал когда-то. Он, Иван Крестинин, простой секретный дьяк, вниманием царствующей особы был отмечен, до самого края земли дошел и дикующую полюбил…

    Кенилля…

    Ему ли, видевшему столь многое, ревновать к казенному предприятию капитан-командора Витеза Беринга?

    Покачал головой. «Чужую жизнь проживешь…»

    Вот что странно. Все сбылось, как предсказывал старик-шептун, осталось лишь это: «Чужую жизнь проживешь…»

    Никак не понимал.

    Как чужую? Он и свою, считай, уже доживает.

    Подумал: может, чугунный господин Чепесюк понимал?

    Но чугунного господина Чепесюка не спросишь. Шел по свету с тайной и ушел с тайной. Не зря, наверное, в Москве, отбирая у Ивана скаску о путешествии, специальный казенный человек много расспрашивал о господине Чепесюке. Расспрашивал и угрожал: дескать, утаишь что, передам тебя господину Ушакову! А что Ивану таить? Все выложил, что знал. Подробно описал дикий остров Симусир и то место на берегу, где стрелы дикующих настигли господина Чепесюка. Только не передал последних слов господина Чепесюка. После… Пусть все отдаст… Сам не понимал этих слов, а казенный человек так строго расспрашивал, будто собирался искать на острове тело господина Чепесюка…

    А пока носило Ивана по Камчатке да по далеким островам, люди капитан-командора Витеза Беринга плавали, оказывается, в сторону Америки. Правда, по словам думного дьяка, в целом адмиралтейств-коллегия осталась недовольна плаванием командора. Подробное донесение, полученное императрицей, вызвало скорее недовольство, чем одобрение. Даже Кириллов Иван Кириллович, обер-секретарь Сената, обычно поддерживавший все начинания покойного государя Петра Алексеевича, заметил с чувством, что по донесению капитан-командора Витеза Беринга нельзя ясно судить – соединяется все-таки Сибирь с Америкой или нет?..

    И еще много вопросов.

    Почему, например, внимательно не занимался капитан-командор Витез Беринг иноземцами? Где суть всяких народов? Какие у них границы, какие пределы, под которыми звездами живут, раздельны ли родом или хотя бы видом? Откуда их начала, какие у них предания, жилища, пути? Каково благочестие, ежели имеется? Какое о бозе и вещах, ко спасению надлежащих, имеют рассуждение? Какие, наконец, у них плоды земные, реки, языки? Какие названия стран и рек и всякого рода каменные или разваленные от веков здания? И старые гробы, статуи, сосуды скудельные, идолы и болваны? Где все это? Почему не собрано, не срисовано? Почему на ботах не привезено?

    Ведь можно было.

    Сотни лошадей, целые санные поезда везли амуницию и огромные грузы съестных и казенных припасов через Якуцкую область дальше к Охотску. Конечно, большая часть лошадей в пути погибла, как и немалая часть людей, взятая к тем лошадям, но, делая доклад императрице Анне Иоанновне, капитан-командор Витез Беринг не удержался и произнес с гордостью: «До сего времени не было, матушка-государыня, никакой другой экспедиции, столь славной и огромной, прошедшей бы через всю Сибирь». На такие гордые слова Анна Иоанновна, чуть отвернув в сторону нежное лицо, красиво крытое белилами и румянами, ответила: «Дай бог, командор, из жалости к бедному краю, чтоб грядущие дни не увидели бы славы столь разрушительной».

    И правда, разве не разорительным оказалось для страны столь огромное предприятие?

    Иван усмехнулся.

    Это, наверное, ревность в нем говорит.

    Пересказывая слова императрицы, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, сильно постаревший, но все еще твердый в своих устремлениях, задумчиво жевал толстыми губами:

    – Государь Петр Алексеевич тебя не раз вспоминал, Ванюша, голубчик. Не забыл твое малое имя. Где, часто спрашивал, умный дьяк, который знал дорогу в Апонию? Не вернулся ли? Тебе, Ванюша, голубчик, может, повезло, что ходил так долго.

    Чего-то недоговаривал. Хмурился. Переходил как бы на другое.

    – Можно и так сказать, Ванюша, голубчик, что государь всю жизнь правил страной из походной кибитки. Такого двора, как теперь, при Петре Алексеевиче в помине не было. А сам государь всегда был неустанен. В Амстердаме, например, тотчас побежал смотреть кунсткамеру. Изучил каждый математический инструмент, каждый минцкабинет. Даже зазорные дома посетил. И дома сиротские, и дом сумасшедших, и собрание ученых. В Роттердам, в Лейден, в Дельфт – везде съездил. А родную Русь исколесил от Архангельска до Невы, от Прута до Азова, от Астрахани до Дербента, при этом всегда понимал, что все это только кусочек державы. Изумлялся, что волей Божией досталась ему такая большая страна – хоть три жизни проживи, из края в край всю не проедешь. Но при этом старался, всемерно расширял державу. Может, слишком был скор, может, слишком сразу всего хотел? Кто знает? Может, там, где его родитель неспешно строил, гнушаясь ожидания, он слишком быстро рубил сплеча? Так ведь опять, кто знает?

    Может, поэтому и прозван Великим?

    Презрительно жевал губами:

    – Нынче во власть ходят как на мельницу. Кланяйся ниже, поднимешься выше. Фаворит государыни императрицы господин Бирон, – опасливо понижал голос, – в восемнадцатом году впервые принес Анне Иоанновне на подпись какие-то бумаги. Герцогиня курляндская, – еще опасливее понижал голос, – жила тогда в Анненгофе под Митавой. Однажды вошел в кабинет на доклад с бумагами вместо заболевшего Петра Михайловича Бестужева, так вот с того утра будущая государыня и велела господину Бирону приходить к ней каждый день. Все над этим посмеивались, один только умный граф Остерман Андрей Иванович понял, куда глядит мелкий немец. Оказывается, он в будущее глядел. Это ведь только дураки считают, что немцы все делают столь обстоятельно, что в дурном обществе сами непременно становятся самыми дурными…

    – Дядя…

    – Молчи! – было видно, что думному дьяку хочется выговориться.

    – Молчи! – повторил. – Если хочешь жить долго, должен понять, как сильно изменилась жизнь при дворе. Оракул, граф Андрей Иванович, погубил светлейшего князя Меншикова, по недопониманию они грызли друг друга, как два льва. И не мог не погубить, ведь Андрей Иванович хитер, как змей. Начал при Петре Алексеевиче, так и рос, и никто никогда не называл его петровским ублюдком. Наоборот, уважительно называли оракулом – за умение заглянуть вперед. Отличился во время Прутского похода, участвовал в заключении Аландского и Ништадтского мирных договоров. Работал над составлением Табели о рангах, создании Коллегии иностранных дел. При матушке Екатерине стал вице-канцлером, главным начальником почт, президентом Коммерц-коллегии, членом Верховного тайного совета. При большом уме приходился ко всем дворам. Граф Андрей Иванович один такой, потому и угрызть стараются его со всех сторон. Известно, нам, русским, не надо хлебушка, мы друг друга едим. – Подсказал, нахмурясь (разговор происходил еще в Москве): – Ты поезжай, Ванюша, голубчик, в свою деревеньку… В Санкт-Петербурхе страшно, в Москве неспокойно, один Бог знает, что ждет… Граф Андрей Иванович вторую неделю никого не принимает, лежит в постели. А всем известно, что, если прихворнул умный оракул, непременно жди событий… На этот раз, Ванюша, голубчик, не надо оставаться в Москве – или батогами отдуют, или сошлют, куда даже ты не ходил… Держись того, что уже получено… Государыня изрядно отметила твой труд, спрячься на время…

    Сам себя оборвал:

    – Завистников нынче много. Езжай, Ванюша, голубчик, в деревню, заканчивай начатые чертежи. В Москву или в Санкт-Петербурх без вызова не являйся. Сейчас не любят тех, кто начинал с государем Петром Алексеичем. Вот капитан-командор Витез Беринг собирает вторую экспедицию, но, думаю, трудно придется командору. На него смотрят при дворе косо, считают ублюдком Петра. Но если вдруг у него получится, Ванюша, голубчик, уходи с командором. Так здоровее будет для тебя. Рано или поздно вспомнят господина Чепесюка, это сейчас о нем как бы забыли. А вспомнят – тебя сразу призовут. К ответу призовут. Непременно спросят.

    – Да что спросят?

    – Откуда мне знать? Спросят – ответишь.

    – Да что отвечу?

    – Что-нибудь да ответишь, – печально покачал головой думный дьяк. – В Канцелярии тайных розыскных дел у господина Ушакова сидят большие мастера получать ответы. И не будешь знать, а ответишь. Матушка государыня Анна Иоанновна любит тонко шутить. Посмотрит на какого человека и скажет: «А ну, позовите мне Ушакова!» А зачем нужен господин Ушаков, никому заранее не объяснит. И пока ходят звать господина Ушакова, мило улыбается. Не дай тебе бог, Ванюша, голубчик, услышать когда-нибудь такую шутку…

    – Да почему спросят о господине Чепесюке?

    – Молчи! – понижал голос думный дьяк. – Лучше тебе уехать! Царь Петр строго спрашивал, но по делу. Шафирова лишил чинов и имения, при всем Сенате разругал по матерну обер-прокурора Скорнякова-Писарева, так ведь было за что! А тебя жизни лишат. Забудь про господина Чепесюка. Это не твоего ума дело…

    – Да кто же он такой?

    – Молчи! – совсем пугался думный дьяк. – Даже во сне не произноси упомянутое имя!.. – Тяжело вздыхал, как морское животное. – Это плохо, что так далеко от Санкт-Петербурха лежит господин Чепесюк… Не проверишь…

    Вдруг спрашивал с надеждой:

    – Может, съели дикующие господина Чепесюка?

    – Они там не едят людей.

    – А жаль… – мрачно качал головой думный дьяк. – Лучше бы съели… Вот мы, русские, все время едим друг друга… – Пристально глядел на Ивана. – Если добьемся аудиенции, Ванюша, голубчик, все подробно донесешь матушке-государыне, как ходил и куда. Но, конечно, с осторожностию… Это при государе Петре Алексеиче любой человек мог явиться ко двору и объявить свой ум. Государь Петр Алексеич и с маиором Саплиным играл в шахматы, не гнушался пить пиво с простыми матрозами… Сейчас не то. Сейчас главное при дворе – политес. Сейчас каждая дама кудрява, как овца, а у входов во дворец возвышаются не медные фигуры умных богов с книгой или со шпагой в руках, как раньше, а некие нежные человекообразные бабы… А кругом карлицы болтают без умолку, дамы крутятся в белилах и в румянах. Сплошной грех… Немцы, опять же… Кругом одни немцы… И со стен бабы нагие…

    Сердито сплюнул. Сказал, имея в виду графа Остермана и обер-секретаря Сената Кирилова:

    – Кабы не Андрей Иванович да не Иван Кириллович, глядишь, Ванюша, голубчик, ты не сидел бы сейчас в деревеньке, а ехал опять в сторону Сибири. Может, в смыках. Это в лучшем случае. При дворе сейчас не ум главное, а деликатное обхождение. Чтобы все говорили изысканно, чтобы всякую знали учтивость.

    Вздохнул:

    – Чувствую, не понравишься ты при дворе…

    Добавил, подумав:

    – Но опять же, хоть и советую, в деревеньке тоже нельзя все время торчать… Подозрение вызывает…

    – Опять из-за господина Чепесюка?

    – Забудь это имя!

    – Так скажи, дядя! Мне легче будет, – взмолился Иван. – Ведь все, что слышал от умирающего господина Чепесюка, всего три слова. После… Пусть все отдаст… Как такое понять? – Просительно взглянул на отвернувшегося думного дьяка. – Догадывались в Сибири, что есть у господина Чепесюка личный тайный наказ государя, наверное устный: воеводы дрожали перед господином Чепесюком, а почему – этого никто мне не объяснил.

    Думный дьяк сильно прижал палец к губам:

    – И не надо! И забудь! И лучше тебе не знать! Если спросят, все равно скажешь.

    – А если солгу невольно?

    – Не все ли равно, правду ты говоришь или ложь, если под пыткой?

    – Как это понять?

    Но думный дьяк, покачав головой, многозначительно перевел разговор на другое.

    – Капитан-командора Витеза Беринга в дворце приняли немилостиво, – сказал он. – В лицо говорили, что мало, мол, плавал, а больше времени в неторопливых экзерцициях проводил. Впрочем, капитан-командор человек лукавый, он сам хорошо знает, где его выгода. Мог сослаться на то, что не помогли ему те, кто обязан был помогать, но капитан-командор, по внутреннему своему лукавству, а может, по мудрости, о людях вообще ничего не говорит, чем, кстати, производит полезное для себя впечатление. В своем неуспехе ссылается не на людей, а на туман, на ветер, на сильное волнение в дальних морях. Не о невзгодах говорит, а о непогоде. Вот всем известно, как сильно ссорился капитан-командор с собственным помощником господином лейтенантом Шпанбергом, но и о том при дворе капитан-командор не произнес ни слова. Все, говорит, туманы стояли, все, говорит, мешала непогода. Может, говорит, проходили в полуверсте от берегов Америки, так все равно ничего не видно в тумане. Такая мягкость подкупила даже матушку государыню. Все дни, рассказал ей капитан-командор, стоял в море туман, ну, как в сыром погребе, совсем не видели берегов… Чувствую, Ванюша, голубчик, убедит капитан-командор матушку государыню… И граф Андрей Иванович этому потакает… Графу Андрею Ивановичу Остерману во всем такое удобно: с одной стороны, как бы продолжается исследование новых земель, на чем всегда настаивал, а с другой стороны, как бы отсылает он из Санкт-Петербурха одного из приспешников царя Петра… Если добьемся аудиенции, Ванюша, голубчик, просись к капитан-командору. Мой тебе совет. Боюсь за тебя.

    Вздохнул:

    – Капитан-командор уверен, что Америка лежит совсем близко к Камчатке. Считает, что плыть там миль, может, сто пятьдесят. Утверждает, что восточнее Камчатки волна на море всегда ниже, чем за Камчаткою к югу, а на берегах острова Карагинского сам видел древесину, какая не встречается ни на Камчатке, ни в ближних местах. Вот и рвется снять сомнения.

    – А пустят? – недоверчиво спросил Иван.

    Думный дьяк устало покачал головой:

    – Наверное, пустят. Капитан-командор Беринг в записке, поданной на имя матушки государыни, сильно просит утвердить особое Охотское управление, независимое от Якуцка, ну, может, с подчинением Иркутской канцелярии. Как бы заранее осваивает будущую территорию, вот какой обстоятельный немец. Понимает, что проще неспешно властвовать где-нибудь в дальнем Охотске, чем кланяться на приемах, каждый раз чувствуя на себе взгляд Ушакова. И тебе проще было бы жить в Охотске, а не под Москвой.

    – Но почему, дядя?

    Матвеев усмехнулся:

    – Просись с капитан-командором, вот мой совет. И граф Андрей Иванович поможет, и Кириллов. Времена нынче такие, Ванюша, голубчик, что чем дальше от двора находятся бывшие петровские люди, тем мягче к ним отношение. Капитан-командор это понял. Попробуй понять и ты.

    4Оторвавшись от промороженного окна, Иван обернулся на покашливание Похабина:

    – Ну?

    – Бумаги принес.

    Похабин был уже одет, кафтан, правда, застегнут вольно, принесенные бумаги осторожно положил на край стола:

    – Человек думного дьяка ждет ответа, барин. Совсем выбился из сил, а все равно ждет ответа. Писать, говорит, ничего не надо, он передаст на словах. Боится не поспеть. Я ему говорю: ложись – куда торопиться? А он тычет помороженными руками, некогда, мол, спать. – Похабин ухмыльнулся. – Я ему пунш сварил. Думаю, сморит человека после пунша.

    – Смотри, Похабин, отдам в барабанщики!

    – Да за что, барин? Я пунш нисколько не пробовал.

    Завистливо причмокнул губами:

    – Холодно!

    – Холодно на улице, не в дому, – отрезал Иван. – Опять напьешься, отдам в барабанщики, смешить людей на старости лет. Я, сам знаешь, не терплю пьянства, такой страшный порок вообще терпеть не хочу. Отдую палкой – и в барабанщики! Один да в ночи, знаешь, кто пьет, Похабин?

    Похабин, может, и не знал, но не заинтересовался. Засопел сердито:

    – Я что? Я принес бумаги.

    И добавил уже другим голосом:

    – Прикажи человеку отдохнуть до утра, барин. Не доедет ночью, замерзнет.

    Крестинин кивнул:

    – Иди, варнак. Приказываю.

    Похабин исчез.

    Поскрипывал за печью сверчок, от беленого известкой обогревателя ровно несло теплом. Иван не сразу, опасливо разорвал пакет. Осторожность думного дьяка Матвеева известна. Потому, наверное, удержался и при дворе Анны Иоанновны. Конечно, живется ему совсем не так, как жилось при Усатом, но все же лучше, чем жилось при внуке Усатого. Будучи осторожным, думный дьяк предпочитает даже от родного племянника получать устные сообщения.

    Тревожно всмотрелся в бегущие буквы с характерным отлетом хвостика у буквы р, у той самой, которую от природы никак не могли выговаривать камчатские нымыланы.

    Удивился, вчитавшись. Думный дьяк Кузьма Петрович просил отпустить его человека сразу. Хоть в мороз, пусть хоть волки, хоть что еще, а только сразу. Просил наказать его человеку скакать всю ночь в обход некоторых застав, минуя шлагбаумы.

    Писал думный дьяк просто и ясно.

    Прежде всего – о неукротимом маиоре Саплине, доставляющем Кузьме Петровичу неслыханные трудности. Оказывается, привычка маиора к простому обращению еще сильней усугубилась многолетнею его жизнью среди дикующих. Вернувшись в Москву, куда перебралась добрая соломенная вдова Саплина, купив на Пречистенке большой каменный дом и обустроив его многими хозяйственными клетями, неукротимый маиор сильно дивился окружающему: «Под фортецию чувств… Подкопы…»

    Говорил о чувствах, но очи нисколько не были умилены увиденным.

    Немцы кругом, сердился, одни немцы! Офицеров в полки набирают между ливонцами, эстами, курляндцами, почти не осталось русских офицеров. Особенно в Санкт-Петербурхе. Оно, конечно… Санкт-Петербурх уже при государе Петре Алексеевиче казался немецким городом – плоский, прямой, на улицах речь немецкая да голландская, но ведь сейчас русской речи на прешпектах вообще не слышно, люди ходят сторожась, стараются лишний раз не открывать ртов. Знают, везде злые уши и языки.

    Страна доносчиков.

    Стоило маиору проиграть немного мяхкой рухляди в шнип-шнап, как через день о том знали в ужасном ведомстве Ушакова. А играли дома всего втроем, лишних никого не было… Однажды сам видел, как на Сретенке баба выпустила из рук купленного на Трубе зайца. Только и сказала: «Вот черт немецкий!» – а на нее тут же крикнули слово государево.

    Чудно́.

    Маиор дивился.

    Под фортецию чувств. Подкопы!

    Фаворит Бирон при государыне императрице совсем не говорит по-русски, даже записки пишет немецкими буквами. Даже с собаками и лошадьми разговаривает по-немецки. Весь Измайловский полк составлен из наемников. Правда, убрали с площадей многие каменные столбы и колья, на которых раньше разлагались трупы казненных, но от этого не легче. Прогневишь государыню, в приказе у господина Ушакова много найдется железных спиц, которыми тебя прошпигуют. Однажды на куртаге у Густава Бирона, родного брата фаворита императрицы, неукротимый маиор имел несчастье вслух загадать загадку: «С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох! Ну, что это?» Ответ знали многие, но каждый сделал вид, что не понял. А некоторые как бы даже и не услышали.

    Опасно шутил маиор.

    Не раз с сильным чувством говорил в обществе о Петре Алексеевиче, называя его Великим и Отцом Отечества. Покойную императрицу величал истинной матушкой полковницей. В пьяном кураже кричал, что при государе Петре Алексеевиче все дивным огнем сияло, все росло, все двигалось – можно было пойти на шведов, а то на турков, и вообще главным в жизни было – принсипы. В доме на Пречистенке неукротимый маиор завел красивую девушку под видом сервитьерки – разливательницы чая; на ней башмаки на тонких подошвах, волосы чисто вымыты квасом, тонко говорит и потупляет глазки. А недавно на улице близко к ночи напали на маиора сразу трое. Хотели, наверное, избить, отнять деньги. Маиор, осердившись, одного зарезал насмерть, а двоих жестоко избил, сам в свою очередь отняв у воров деньги – за обиду. Такая обида, пояснил маиор на разборе в казенном приказе, большое зло. После шведа, может, главное… Оно, понятно, может, и так, но почему-то ответ неукротимого маиора казенным людям в тайном приказе не понравился. Дескать, как это так, отбирать чужие деньги? Пусть даже вор… Ну, убей вора, а чужого не трогай!..

    Верных людей у неукротимого маиора Саплина в Москве совсем не оказалось, от собственной супруги отвык, сильно скучал по далеким островам, не к месту поминал некрещеных переменных жен Афаку, Заагшем и Казукч, называя их военными денщиками и сервитьерками; многое, что видел вокруг, маиору совсем не нравилось, не ложилось на душу. Однажды в обществе некий сосед маиора по Пречистенке доверительно пожаловался: вот, дескать, он сильно страдает за государство. Сам посильно следит, чтобы все в Москве дышали одинаково. Вывел, например, начистоту одного скверного дворянина из новых, крикнул на него государево слово и дело, теперь бросили негодяя в застенок за неправильные и дерзкие речи против государыни – он при всех людях дерзко называл добрую матушку Анну Иоанновну толстой Нан! Вот, радостно пожаловался сосед, как он правильно поступил, а его, значит, такого честного, такого пекущегося о государстве обидели: выдали из добра, отнятого у брошенного в застенок преступника, только одну корову. Да еще жена запытанного как бы для специального издевательства принесла к его дому вязанку сырых дров и нагло бросила у ворот – на, дескать, возьми!

    Неукротимому маиору рассказ соседа не показался. Он выхватил шпагу, хотел прямо на глазах у общества насмерть запороть доносчика, только добрая супруга отвела разящую руку.

    Потом еще хуже: в обществе грубо отозвался о немцах. Немцы, дескать, зло. После шведа, может, главное. Однажды (по настоянию супруги и думного дьяка Матвеева) пригласил в гости немца полковника Левенвольда. По каким-то причинам полковник прибыть не смог, тогда обиженный маиор приказал в кресло, приготовленное для почетного гостя, посадить, связав, большого жирного борова и в течение вечера дерзко и громко не один раз пил перед смущенными гостями здоровье немецкого полковника. А служили борову, как почетному гостю, сразу три человека.

    А еще такое было.

    Оказался неукротимый маиор по казенному вызову перед специальным чиновником. Чиновник невелик, разговаривал вежливо, но с некоторым заметным немецким акцентом, что сразу не понравилось маиору. Еще не понравился ему вежливый чиновник тем, что за его равнодушными свиными глазками явственно угадывался зловещий взор костолома господина Ушакова. Совсем не грубо, но с заметным акцентом казенный чиновник спросил – правда ли, что на неких островах, являющихся продолжением Российской империи, найдена им, Его императорского Батуринского полка маиором Саплиным, целая гора серебра?

    Правда, ответил маиор.

    А охранялась ли та гора от каких ненужных лишних людей?

    Твердо охранялась, подтвердил маиор. И отдельно разъяснил, что ту цельную гору Селебен он лично нашел и охранял, поскольку был ему личный наказ от покойного императора Петра Великого, Отца Отечества, и он, неукротимый маиор Саплин, наказ Его императорского величества выполнил. Он так хорошо охранял гору Селебен, что апонцы и дикующие до сих пор, наверное, боятся ходить к той горе.

    При имени императора чиновник нахмурился. Если дело так обстоит, сказал он со вдруг усилившимся немецким акцентом, то почему гора Селебен оставлена сейчас без присмотра? Почему не стоит у подножия той горы русский солдат с примкнутым к ружью багинетом?

    А потому не стоит сейчас у подножия русской горы Селебен русский солдат, дерзко ответил маиор, произнося каждое слово отчетливо и по-русски, что в тех русских краях побывал пока только один настоящий русский солдат, то есть он, неукротимый русский маиор Саплин, попавший на дикий русский остров по приказу покойного русского государя императора и волею различных обстоятельств.

    Чиновник кивнул.

    Лицо у казенного чиновника было равнодушное.

    В мае двадцать первого года, объяснил он, шли на судне «Охота» вдоль новых островов геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин, тоже посланные в поход еще императором Петром Первым. Покойный государь так торопился узнать что-нибудь о далеких островах, что геодезистов Евреинова и Лужина из Морской академии выпустили досрочно, за прилежание к наукам. Так почему он, маиор Саплин, не зажег на острову заметные костры, не остановил судно «Охота», не оставил на острове с цельной горой серебра сильную смену себе? Почему не предуведомил господ геодезистов Евреинова и Лужина, что тот остров следует взять на особенную замету?.. И еще о многом спросил специальный казенный чиновник, допрашивавший маиора Саплина. Спросил холодно, даже с некоторым равнодушием, но при этом и со скрытым казенным лукавством, против которого даже умный человек не всегда устоит.

    А неукротимый маиор был прост.

    В этой своей простоте, совершенно неслыханной при нынешнем кудрявом дворе, неукротимый маиор так ответил. Я, дескать, на новом русском острове не кашу варил. Я на русском острове лично денно и нощно осуществлял охрану русской горы серебра. А диспозиции на море не знал, остров большой, сразу всего не увидишь. Может, проходили мимо острова господа геодезисты Евреинов и Лужин, только весточки ему, русскому маиору Саплину, никто не подал – край там большой, а русских людей нету.

    И добавил следующее. Он, неукротимый маиор Саплин, и сейчас бы стоял на посту, с великим терпением ожидая обещанной смены, да так случилось, что под страхом быстрой и жестокой смерти пришлось ему бежать с острова.

    А почему? – спросил казенный чиновник.

    А потому, ответил маиор, что открылось на острове предательство.

    Мохнатые изменили? Апонцы высадились? – в глазах казенного чиновника мелькнул наконец огонек хоть какого-то интереса. Похоже, начиная уважать маиора, чиновник готов был принять любой ответ.

    Но маиор опять остался прост. Не в дикующих дело, пояснил он, и даже не в апонцах. Истинная измена случилась с другой стороны.

    С какой же?

    А с русской.

    То есть как так, с русской? – от удивления акцент у казенного чиновника еще более усилился.

    А вот так, с русской, с особенным значением подчеркнул маиор, и специальному казенному чиновнику тон его откровенно не понравился. А маиор ко всему прочему добавил, что вот он, неукротимый русский маиор Саплин, с мохнатыми даже подружился, жил в мире, некоторых подвел под шерть, они уже стали ясак носить, понимать долг перед государем, да все дело сгубил один человек, которого сейчас с почестями принимают в Москве в немецких домах.

    – Как так? – удивился казенный чиновник. – Кто таков?

    Некий поп поганый, смело ответил неукротимый маиор. Некто называющий себя якобы монахом братом Игнатием, выдающий себя за знающего мир человека, а на деле душегубец, каких не видели, враг народа, оморок бесовский, подкидыш ада! По вине поганого попа возмущенные дикующие расстреляли русских на острову, а другая часть русских потонула, погибла в море от голода. Только я, русский маиор Саплин, с двумя товарищами Провидением выброшен был на голые камчатские берега. Много страдал, пока вернулся в Россию. И уже в России узнал, что предатель поп поганый добрался до России и здравствует. Открыто живет в Москве в немецких домах, а от праведного суда оберегает попа поганого сам архиепископ Феофан Прокопович.

    Да почему?

    Да потому, что ворон ворону глаз не выклюет, неукротимо ответил маиор, совсем забыв правила разговора со специальными казенными чиновниками. У кого еще прятаться попу поганому? Разве не преподобный архиепископ Феофан Прокопович в своем «Духовном регламенте» указал, чтобы обо всех церковных и не церковных беспорядках и суевериях сообщали как бы свои собственные фискалы – церковные. А у попа поганого монаха Игнатия явно имеется уклон к такому поганому занятию.

    Да так ли это? – не поверил чиновник.

    Да, так, ответил маиор. В санкт-петербурхских «Ведомостях» некоторыми учеными немцами воздана попу поганому монаху Игнатию большая хвала. Академик немец Миллер пишет об указанном предателе много лестного, а другие немцы сладко повторяют его слова. А если бы не тот поп поганый монах Игнашка, то русская гора Селебен и сейчас стояла бы под хорошим присмотром. Он лично, неукротимый маиор Саплин, несколько лет ходил вокруг горы с примкнутым к ружью багинетом, спасал русское серебро от алчных апонцев, объявил дальний остров российской собственностью, сам, кстати, от горы серебра не отщипнув ни кусочка.

    Возможно, допрос удивлением бы и кончился, если бы не военная простота маиора. Печась о том, как бы всякие недобрые слухи о его, может, не совсем христианском поведении на острове не дошли до ушей двора и уж, не дай бог, до ушей собственной доброй супруги Елизаветы Петровны Саплиной, неукротимый маиор как бы случайно и при этом некстати заметил следующее. Что касаемо жен переменных, заметил неукротимый маиор, о чем некоторые злословят, так он, русский неукротимый маиор Саплин, всегда смотрел и смотрит на своих островных переменных жен просто как на военных денщиков, на сервитьерок женского полу. Он этими так называемыми переменными женами командовал, как когда-то батальоном.

    – Переменные? В каком смысле? – впервые по-настоящему заинтересовался казенный чиновник.

    Даже и теперь допрос еще мог закончиться к взаимному удовлетворению, но неукротимый маиор сам все испортил. Он с такой легкостью и звучностью перечислил имена своих островных переменных жен Афаки, Заагшем и Казукч, Плачущей, что казенный чиновник потребовал перевода. Звучит странно, с неясным, но многозначительным намеком заметил казенный чиновник. Наверное, в каждом таком имени скрыт какой-то особенный смысл?

    Неукротимый маиор обиделся.

    Зачем переводить? – спросил он, глядя в равнодушные глаза казенного чиновника. Разные имена есть на свете. И еще неукротимее уставился в мутноватые глаза казенного чиновника, явственно догадываясь, что по бумагам он, наверное, вовсе не Михаил Кузьмич, как просил себя называть, а какой-нибудь Генрих-Иоганн-Фридрих.

    К сожалению, казенный чиновник не принял простоты маиора.

    Он даже пробубнил что-то такое под нос, особенно подчеркивая неясное для него звучание таких имен, как Афака, Заагшем и Казукч. Подчеркивая явно языческое звучание новых для себя имен, специальный казенный чиновник даже несколько переврал их, на что неукротимый маиор, вместо того чтобы обратить внимание казенного чиновника на многие тяготы своих путешествий, ударился в амбицию, сильно убежденный в том, что даже казенный чиновник Канцелярии тайных розыскных дел не может с такой силой подкапываться под фортецию его личных чувств. В итоге казенный чиновник впал в полную десперацию, а неукротимого маиора арестовал вызванный патруль. К казенному подвалу неукротимого маиора вели уже гренадеры. Один шел впереди, двое с ружьями позади. Равнодушный казенный чиновник, немного придя в себя, выглянул в окно и с сильным немецким акцентом сказал:

    – Писать таких маиоров в солдаты, чтобы выше рядового никогда не производить!

    Заканчивалось длинное письмо думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева сожалением. Особенно сильно сожалею, писал думный дьяк, что такой неукротимый и честный сердцем маиор после некоторого содержания под домашним арестом повержен в зловонный тюремный подвал, а некто убивец и вор, поп поганый монах Игнашка, он же когда-то в миру есаул Козырь, здравствует и живет на Москве, пишет записки в Правительствующий Сенат и благодаря немцам сильно укрепляет связи в Священном Синоде. Он, думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев, пытался дознаться, по какой конкретно статье арестован неукротимый маиор Саплин, но добился лишь одного: коротко, но многозначительно ему ответили, что арестован неукротимый маиор по важному подозрению. А по какому? – об этом якобы никто не знает и не хочет знать. И да поможет неукротимому маиору Саплину Бог, ибо как никогда нужна сейчас маиору Божья помощь.

    Такими печальными словами заканчивалось письмо думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева.

    5К письму думного дьяка было приложено несколько выписей.

    Иван развернул первую.

    «…В году 713-м, еще до монашества, посылан я был за проливы против Камчатского носа для проведывания новых островов и Апонского государства. Следовал туда мелкими судами, без мореходов, компасов, снастей и якорей. Теперь знаю, что на ближних островах живут самовластные иноземцы, которые, не сдавшись на сговор наш, дрались с нами; они в воинском деле жестоки и имеют сабли, копья и луки со стрелами. Милостью Господа Бога и счастьем Его Императорского Величества мы тех боевых иноземцев имали в полон, брали у них платье шелковое, и дабинное, и кропивное, и золото; в том числе полонили одного иноземца по имени Иттаная с острова Итурты…»

    Ивана как обожгло.

    Не читая подряд, с ужасом глянул в конец выписи.

    «…А какой путь лежит через вышеозначенные острова к городу Матмаю на Нифонской земле, и в какое время удобнее идти к нему морем, и на каких судах, и с какими запасами и военными снарядами, и сколько надобно посылать воинских людей, я о том объявил в Якуцкой канцелярии, а подробнее желаю объявить в Москве Судьям некоторой Коллегии.

    Во прошлом в 720-м году вышел я из Камчатки в Якуцк и пожелал следовать в Тобольск для благословения к Преосвященному Архиерею. Хотел просить о построении на Камчатке новой пустыни и бить челом Великому Государю о выдаче денег за положенные мною в казну соболи, лисицы и бобры. А нужны мне те деньги на всякие церковные потребы и на пустынное строение, а еще на объявленье в Тобольске об островах, мною осмотренных, о самовольных иноземцах и о далеком городе Матмае… Только сердитый архимандрит Феофан удержал меня в Якуцке, в Тобольск не отпустил, а в следующем году определил в Покровский монастырь строителем, а потом, при отъезде его в Тобольск, тот же Феофан оставил меня в неволе в Спасском монастыре – как бы строителем и для управления Синодальных дел Закащиком…»

    По спине Ивана пробежал мерзкий холодок.

    Он, Иван Крестинин, секретный дьяк, как бы давно для себя забыл все эти слова!

    А ведь видел когда-то такую бумагу, только совсем забыл, совсем забыл, стал считать, что как бы не было таких слов. А они были! И опять явились перед ним – неистребимые, ужасные. Когда-то считал, что писаны были эти слова горячим казачьим десятником, махавшимся в кабаке портретом Усатого, но…

    Откуда такие бумаги? – ужаснулся. Неужто все от того попа? И сколько будет ходить по свету столь премерзностнейший монах?

    Волнуясь, развернул вторую выпись.

    «…Во прошлом 727-м году отправленный по указу из Санкт-Петербурха в партии на Восточное и Северное море для прииску новых земель, островов и народов к пользе Российской империи и для прибытку государственного интереса якуцкий казачий голова Афанасий Шестаков предъявлял в Тобольской губернской канцелярии, что я, нижайший, к той партии сильно надобен, поскольку более других о морских островах и народах и о морских путях известен. По тем его, казачьего головы Шестакова, предложениям я с ним, с Шестаковым, и был отправлен.

    И о том моем отправлении, и о разных моих тяжелых прежних службах, и о церковном строении, поставленном мною на Камчатке, был послан из губернской канцелярии в Якуцк к воеводе господину Полуехтову указ, а также в Тобольский архиерейский приказ в 727-м и в 729-м годах несколько промеморий отправлено. Только ничего по тем указам не было исполнено, а в Якуцке я даже принял смертное увечье, а вовсе не благодеяние, о чем тут же мною из Тобольска объявлено в Сенат.

    И будучи я, нижайший, в той отправленной партии без жалованья, службу свою в монашестве показал, а именно: по посылке от него, казачьего головы Шестакова, Леною-рекою на Северное море, новый водяной путь на своем коште проведал. И от служб тех я, нижайший, пришел в крайнюю скудость и нужду, и впал в большие долги, которые теперь имею на себе больше семисот рублев. А в Тобольске за те мои нелегкие службы и за купленный на Лене-реке карбас никакого награждения я не получил, ничего мне, нижайшему, в Тобольску не было выдано. И, ведая многие смертные нужды, зная, что за скудостью и нищетою легко в дальних землях помереть можно, стал я проситься к людям, в 726-м году отправленным из Якуцка на Ламу к морского флота капитан-командору господину Витезу Берингу, но и в том получил отказ…»

    Поп поганый, не отцепный!

    Иван дочитывал выписки с ужасной смутой в душе.

    Как пристал вор Козырь к прикащику Атласову, так и висел репьем на всех, кто потом мимо шел. Ни в пытошной его не могли замучить, ни в походах убить, никому не давался в руки. Чугунного господина Чепесюка погубил, дьяка-фантаста, многих казаков, теперь неукротимый маиор Саплин терпит из-за него, попа поганого, очередное бедствие.

    Лама…

    Далекий Охотск…

    Страх холодной голодной смерти, низкое небо, пустынно светящееся над головой… Редкие лиственницы, черные, траурные, будто политые смолой. Санный след, вой собачек… И везде выжил, нигде не умер поп поганый, подлый монах Игнатий! Неукротимого маиора Саплина безбожно продал дикующему князцу Туге. Казенных казаков бросил на пустынном острове Симусир. Воровски отнял у государевых людей морскую бусу, чем многих довел до смерти, а сам, оказывается, добрался до Камчатки и позже, не открывая правды, сдружился с якуцким головой Шестаковым. Даже к экспедиции капитан-командора Витеза Беринга пытался пристать!..

    Иван, волнуясь, развернул третью выпись.

    На бумаге рукой думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева было указано, что данные извлечения взяты из академического календаря, издаваемого в Санкт-Петербурхе на каждый год.

    В сообщениях о новом крае Камчатке академик немец Миллер писал:

    «…Прежде сего у тамошних жителей никакой веры не было. Но за двадцать лет по повелению Его императорского величества построены там российские церкви и школы, которые нам надежду подают, что сей народ от времени до времени из их заблуждения выведен будет. Монах Игнатий Козыревский, который при первой экспедиции Володимера Атласова еще бельцом был и с того времени в сей земле с юных лет жил, в сем деле немалое вспомогание учинил; такожде по многому прошению бедных, неимущих, старых, больных, раненых и иных от службы отставленных людей при реке Камчатке на пустом месте церковь с пределом и монастырь на собственное свое иждивение построил, в котором потом сам постригся, Игнатием назван. Понеже сей монах по возвращении своем в Москве живет и нам обещал все по иной земле собранные любопытные известия сообщить, то надеемся в будущий год нашим читателям пространнейшим и приятнейшим о сей земле услужить…»

    Козырь!

    Проклятый Козырь!

    Пока он, секретный дьяк Крестинин, да неукротимый маиор с рыжим Похабиным выходили от нымыланов, от сердешного друга Айги, поп поганый многое успел сделать. Вор гнусный, бунтовщик, убивец прикащиков, а теперь в Сенат вхож! Убивец, бунтовавший против государева прикащика Волотьки Атласова, гнусный изменщик, бросивший государевых людей на островах, погубивший тем тайного господина Чепесюка и многих других, делает специальные казенные сообщения об островном крае!..

    Холодок снова пробежал по спине Ивана.

    Небось, и новый чертежик готов у того Козыря…

    Если он, Иван, не попадет теперь к матушке государыне прежде, чем попадет к ней на прием вор и изменщик Козырь, он же поп поганый монах Игнатий, то так может получиться, что именно Козырь останется настоящим героем, а все остальные…

    Вдруг сразу понял, зачем так срочно слал ему указанные выписи думный дьяк Кузьма Петрович Матвеев. Вспомнил, как думный дьяк сказал когда-то о Козыре: «Он мне Волотьку должен!»

    6Иван развернул последний лист.

    Будь его воля, никогда бы не разворачивал.

    «…Зимы в Нифонском государстве совсем нет, а каменных городов – два. Царя простым людям видеть не полагается, а коль выезд царя назначен, падают люди наземь и смотреть не смеют…»

    Каждое слово, каждая литера знакомы!

    Ведь еще много лет назад прочел все эти слова еще в Санкт-Петербурхе в бумагах казака, запытаного потом в Преображенском приказе.

    «Город Какокунии – особливое владение…

    А на Нифонте-острове есть монастырь, в котором чернецов много. Жалованье им посылает царь, а за моления воздают люди. А вера их – Фоносома, бог их…

    Есть остров особый, на который съезжаются ради мольбищ и приносят Фоносоме дары – всякое золото, и серебро, и лаковую посуду. А ежели кто украдет што, Фоносома сам тому вору жилы корчит и тело сушит. И то же делает с теми, кто, молясь, обуви при нем не снимает…

    А близ морской губы стоит город Сынари, который миновать никак невозможно. В том городе осматривают приезжих людей, их оружие, их товары, а на товары дают специальные выписи. А тот ли это остров, на котором поклоняются богу Фонасоме, того не знаю. Везде по дороге многие караулы, попасть никуда нельзя…

    А меж Матмайским и Нифонским островами в проливе много высоких мысов. Когда ветер боковой, а вода прибылая или убылая, тогда тот путь и для бусов не прост. А многие совсем разбиваются…

    Есть жители островов – мохнатые…

    А от Камчатского носу до того Матмайского острова малых и пустых островов – двадцать два…

    А живут на островах тихие народы, а апонские иноземцы совсем не живут, разве только на зверином промыслу их зима застигнет…»

    А считал – мое! – с отчаянием подумал Иван.

    И вдруг ясно, как никогда, вспомнился ему старик-шептун.

    Тридцать с лишним лет назад в плоской сендухе, в ста верстах от Якуцка, среди комаров и мекающих олешков, в день, когда ему, Ваньке Крестинину, стукнуло семь лет, некий мальчишка, сын убивцы и сам убивец, отрубил ему средний палец на левой руке. Боль, в общем, невеликая, но рука стала походить на недоделанную вилку. И там, в сендухе, ровной, плоской, как стол, под томительное шуршание дождя, заговаривая Ивану отрубленный палец, некий старик-шептун необычно предсказал: жить будешь долго, внимание царствующей особы на себя обратишь, дойдешь до края земли, дикующую полюбишь, а вот жизнь, непонятно добавил, проживешь чужую.

    Не обманул проклятый старик! Все сбылось.

    Жизнь проживешь чужую!

    7Отчаяние оказалось столь велико, что крикнул Похабина, а голос сорвался.

    К счастью, Похабин сам вошел. Круглую морду хитро держал в сторону, не хотел, наверное, дышать на барина.

    – Как человек от думного дьяка?

    Похабин, стреляя глазом, не хочет ли хозяин драться, ответил охотно:

    – Отдыхают…

    – Буди! – приказал Иван таким голосом, от которого у Похабина враз побежали мурашки по спине.

    – Это как? – переспросил.

    – Буди! Прямо сейчас. Пусть скачет в Москву. Дай лошадей свежих.

    – Так еще и не рассвело.

    – Буди!

    – А сказать что?

    – Скажи одно: буду! Пусть так и передаст думному дьяку.

    – Буду?.. – переспросил Похабин, немея от напряжения, боясь что-нибудь не так понять. – Это ж как так – буду?..

    – Тебе понимать не надо, пусть так и передаст – буду.

    И крикнул, не выдержав:

    – Дурак! В Москве буду!

    И отвернулся к окну, промороженному до инея.

  

  
    Глава II Московская ночь

    1На Пречистенке в каменном дому маиора Саплина ставни накрепко закрыты, их откинули только с появлением думного дьяка и Ивана Крестинина. Двор сильно замело снегом, снег не успевали убирать. Липа у ворот стояла белая, как напудренная по этикету. Обнимая родного брата и долгожданного Ивана, утирая синенькие глаза платочком, добрая супруга неукротимого маиора Елизавета Петровна заплакала:

    – Вот снова одна. Нет маиора. И жив он, и нет его. Хотела от скуки дворню сечь, спасибо, вы приехали.

    И повела гостей в дом.

    В светлице образа по углам, на стенах богатые мунгальские ковры с бахромой.

    Усадила гостей рядом с кирпичной печью, покрытой желтыми, синими, зелеными, будто леденцовыми изразцами, перед печкою – медный лист, железная кочерга и совок тяжелого черного металла.

    И везде – образа, везде лампадки, свет в которых возжжен.

    В московском воздухе, сильно не похожем на сырость плоского солдатского Санкт-Петербурха, таилось что-то необычное. Например, необычным показался Ивану портрет у входа – незнакомый нестарый человек в старинных одеждах. Подумал: наверное, кто-то из Матвеевых, может, еще из стрельцов… И это совсем показалось странно… Раньше Елизавета Петровна не решилась бы повесить в доме портрет стрельца…

    – А это что? – изумился, поворачиваясь обернувшись к окнам, думный дьяк.

    – А это окна, батюшка, – все еще сквозь слезы ответила вдова Саплина. За последние годы она сильно раздалась, халат на ней был малиновый из китайки, новый, на шее нежно мерцало чудное жемчужное ожерелье.

    – Вижу, что окна, – выдохнул Кузьма Петрович, и его обвислые щеки дрогнули. – Зачем бумагой заклеены?

    – Яков Афанасьич так распорядился, – всхлипывая, объяснила соломенная вдова, расправляя на столе ничуть не сбившуюся вышитую скатерку. – Поначалу определили маиора под домашний арест. Пел военные песни, пил чай, сильно ругал казенных чиновников, а все равно маялся несвободой. Часто выглядывал в окно, благо стало не холодно, часто подзывал прохожих. Поначалу казенный офицер не мешал маиору, а потом рассердился и приказал не подходить к окну. Дескать, сейчас, Яков Афанасьевич, не лето, можете простудиться. Да и люди, мол, разные ходят у вас под окнами. Вот смотреть на них можно, а открывать окно для разговоров нельзя. Может, от доброты сказал такое, а Яков Афанасьич рассердился. Из внутреннего противуречия приказал наглухо заклеить бумагой все окна, выходящие на улицу. Взором рассеиваться, сказал, зло. После шведа, может, главное.

    Промокнула платочком синенькие глаза:

    – Сам себя погубил маиор Яков Афанасьич. Жил бы тихо, так никто и не заметил бы его существования. А он громко и понапрасну сердился на все, что ему не нравилось. Прошла, например, по Москве неясная болезнь, ну и молчал бы. Так нет, все из того же внутреннего противуречия во всеуслышание объявил, что это, мол, оттого, что по городу водили слона. Ветра не было в тот день, вот и пошла по Москве некая неясная болезнь, какой никогда до слона не было. А когда налогами начал заниматься, тоже осерчал. Во всеуслышание объявил, что он на смерть пойдет за матушку государыню, но только таких налогов платить ему нечем. А раз нечем, объявил, значит есть в тех налогах что-то неверное. Все из того же внутреннего противуречия конвойным, охранявшим дом, выставлял крепкое ржаное винцо и закуску. Конвойные так ужасно напивались, что прямо под окном дважды устроили шум и драку. А маиор следил внимательно, как дерутся конвойные, и горько причитал, маленькую умную голову положив на кулак: «Да какое же нам житье за бабой? Да разве можно жить за бабой? Да самая умная баба и та никогда не выйдет в полковники. Да зачем женскому полу царством таким большим владеть? От указанных бед на Руси бегут из государства люди. Кто в Польшу, кто в Бесарабию. Где принсипы?»

    – Молчи, дура! Лаешь не на то дерево! – оборвал сестру думный дьяк Кузьма Петрович. – Никогда не повторяй таких слов вслух. Лучше прикажи чего-нибудь выпить.

    – Нюшка!

    Раздавшаяся в талии Нюшка вмиг принесла наливку, выставила знакомые рюмки черненого серебра, даже как бы стыдливо, а на самом деле совсем бесстыдно отвернулась от Ивана. Показалась чужой, непонятной, а когда-то, вспомнил, сильно радовала глаз.

    – Отдала замуж Нюшку, – вздохнула вдова. – А она, – с укором кивнула на Нюшку, – все так и смотрит в сторону, как в девушках. С мужем держу их в раздельности, чтоб не завели детей, вот никак и не научится смотреть правильно на мужеский пол.

    Спросила деловито:

    – Федьку высекли?

    Нюшка так же деловито ответила:

    – Секут.

    Иван усмехнулся.

    Усмехнулся, но что-то на секунду, пусть всего лишь на секунду, но перехватило дыхание, стеснило грудь…

    Голос у Нюшки был как бы немножко птичкин…

    Кенилля… Круглая, вохкая… Выбегала из балагана, кричала высоким птичкиным голосом. На неукротимого маиора смотрела с испугом, на рыжего Похабина с отвращением, плевалась, воздевала руки к небу, снова пряталась в балаган, нашептывала колдовство на рыбью голову, а потом убегала на речной остров, колдовала на острове над деревянным болваном. Родным сестрам, простыгам, постоянно твердила, что русские, они как голодные чайки. На Ивана глядела жадно, а сама твердила, что русские всегда не сыты, всегда ищут пищу. Наша еда, олешки, сама на ногах ходит, твердила, наша еда, коренья, сама в земле растет, а у брыхтатын, русских, нет ничего, потому и глаза у них вечно голодные, всегда блестят…

    Кенилля…

    Было ль такое?

    Целую жизнь назад, в незапамятные времена, в канцелярии думного дьяка каждая перевернутая бумажка означала какую-то долгую минуту или, может, час, и каждая перевернутая бумажка явственно подтверждала, что время течет, что время не стоит на месте – серое, пыльное, влачится, как вода в мутном ручье, и серое будущее ничем не отличается от серого прошлого…

    Потом все в одночасье рухнуло!

    Где государев прикащик Волотька Атласов, поразивший самого Усатого сильным описанием гор, дымящих, как кузница, и рек, кипящих, как железный котел? Где апонец Сана, отправленный с Камчатки государю? Где тайный чугунный человек господин Чепесюк, одно имя которого заставляло трепетать сердца? Где монстр якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька, взявшийся, как старинный Зенон, писать мудрую книгу «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого»? Где Кенилля, прельстительная дикующая девка, явление которой нагадал старик-шептун? Где, наконец, неукротимый маиор Саплин, один в течение многих лет охранявший для России гору серебра?..

    Наветы – вот чем сильна Россия.

    Поп поганый монах Игнатий, ныне добивающийся выгод в Синоде, тоже не оставил неукротимого маиора без внимания. Когда-то продал маиора за бесценок дикующему князцу Туге, а теперь на того же маиора написал хитрый навет. Хорошо, вовремя перехватил бумагу думный дьяк Матвеев. Коротко рассказал Ивану: в той бумаге следующее утверждает наветчик. Во-первых, вел маиор неправильную жизнь на островах, во-вторых, вел не христианскую жизнь, а в-третьих, имел многих переменных жен. Оттого, понятно, без всякого тщания охранял гору серебра, многие проезжие якобы ковыряли гору, увозили с собой нужный металл. И ясак маиор плохо брал, дескать, отпускал без высочайшего на то соизволения богатых аманатов, и себя заставлял возить на особенной тачке, и чтобы впереди несли трость, как якобы перед архиереем…

    Да как так? – дивился Иван. Почему судьба столько лет сводит его с этим человеком? Разве не вор Козырь обагрял свои руки кровью христиан и дикующих, даже, может, кровью государева прикащика Волотьки Атласова? Разве не поп поганый предавал, убивал, грабил – показал себя сущим разбойником на суше и на воде?

    Он, конечно.

    Тогда почему не он сидит в тюрьме, а человек честный, пусть и неукротимый? Почему томится в застенках заслуженный маиор, а бесстыдный вор, беспутный монах всяко блаженствует в неторопливых беседах с немецкими академиками и ведет чинные беседы с ученым архиепископом Феофаном Прокоповичем, добиваясь личного процветания, будто бы заслуженного им?

    Поймал себя на некоторой зависти, как бы даже на легком страхе.

    Покойный Усатый поднимал страну, лихорадочно слал людей в Париж, в Амстердам, в Гаагу, лихорадочно приказывал свозить в кунсткамеру диковинные создания природы, лихорадочно всматривался в причудливые маппы – собственная держава дразнила царя размерами. Ну как такое объять? Как править страной, уголки которой навсегда останутся закрытыми? Ведь хоть он и император, а все равно смертен, и сколько б ни подгонял народ, строя все более торные и быстрые дороги, все равно не хватит жизни заглянуть во все уголки… Потому, наверное, и торопился, хотел при жизни узнать, где кончается его страна, где проходят ее границы на востоке и на севере? Слал верных людей в разные стороны, прорывался в Индию, нащупывал удобные подходы к Китаю, угадывал путь к Апонии, все время пытаясь приподнять тяжелый полог полярных сияний и бесчисленных восточных басен. В ужасном нетерпении сам бы повел военный фрегат по ледяному морю – да как уйти столь далеко? То стрельцы висят на шее, то турки, то шведы, то астраханские казаки, то голытьба с Дона…

    Будто услышав мысли Ивана, соломенная вдова безутешно заплакала.

    – Голубчик! – сказала сквозь слезы, касаясь горячими пальцами руки Ивана, но глядя при этом на думного дьяка Кузьму Петровича. – Неужто, голубчик, ничего теперь доказать нельзя? Ведь царь Петр отметил маиора. Он воевал, скорбел в далеких походах. Немало, целый корабль отобрал в свое время у шведа! А у дикующих – гору серебра! Неужто за такие великие подвиги погибнет теперь, как тать, в бесчестии?

    – Монах Игнатий тоже вернулся героем, – хмуро ответил думный дьяк Кузьма Петрович. – Потому и пекусь об аудиенции с государыней, чтобы Иван принят был. Ищу свидетелей, знавших черные дела монаха, вызвал в Москву сына Волотьки Атласова. Неукротимого маиора мы освободим, монаха Игнатия накажем, но на все надобно некоторое время. А еще больше надобно, чтобы Иван понравился матушке государыне.

    – Он понравится, – всхлипнула с ревностию.

    – Молчи, дура! – рассердился Кузьма Петрович. – Я об уме говорю, а не о политесе. Политес – это само собой. Императрице, Ванюша, голубчик, все говори в глаза. Правда еще не окончательно запрещена, матушка государыня еще любит правду. Отвечай на любой вопрос прямо и сразу, чтобы видела, что ты нисколько не хитришь. Матушка государыня любит простые ответы. Обо всем отвечай правду, даже горькую, – и о неукротимом маиоре, и о своих плаваниях, и о многих муках, вынесенных тобою и неукротимым маиором на землях Камчатки и на других землях. О житье среди дикующих расскажи и об одиноком умирании в море. Матушку государыню это впечатлит, сердце у нее доброе.

    – А о мерзавце, о попе поганом?

    Думный дьяк задумался:

    – Коль спросит, и об этом скажи.

    Странно сказал, монаху бы не понравилось.

    – А тайный господин Чепесюк? Коли спросит императрица?

    – Типун тебе на язык! Почему спросит? – рассердился Кузьма Петрович, но, подумав, согласился: – Может, и спросит. Но лучше, чтоб не спросила…

    – Как это?

    – Лучше, если ты и словом на такое не намекнешь…

    – Да я-то не намекну. Я прямо скажу: внезапно умер тот тайный господин Чепесюк от попадания стрелы в грудь.

    – Неужто от попадания? – испугалась вдова.

    – Молчи! – устало указал думный дьяк сестре и по-особенному на нее посмотрел: – Язык вырву!

    – Что ты, батюшка!

    С возвращением неукротимого маиора бывшая соломенная вдова лишилась многих иллюзий и натерпелась большого страху.

    Первое, что сделал неукротимый маиор, вернувшись в дом, – это отдал в солдаты любимца вдовы горестного калеку Петрушу, собиравшего малое подаяние на папертях, певшего хрипло, но красиво, и часто говорившего странное, подолгу живя в людской у вдовы. Елизавета Петровна плакала, сердце ее разрывалось между вернувшимся из небытия неукротимым маиором Яковом Афанасьичем и несчастным Петрушей, но, когда неукротимый маиор эфесом сабли ударил по голове горестного калеку, сама увидела, как резво калека ударился бежать по улице, пока не был пойман солдатами.

    А второе, что сделал маиор, вернувшись, – это разогнал всех кликуш.

    Сам Усатый не мог добиться, чтобы исчезли совсем кликуши, а маиор в один день навел порядок. Если раньше кликуши скопом шли к домику соломенной вдовы Саплиной, то теперь с таким же тщанием обходили уютный домик. О неукротимом маиоре и в Санкт-Петербурге, и в Москве прошла нехорошая молва, позже как бы подтвердившаяся арестом маиора. Видит Бог, так плох тот неукротимый маиор, говорили друг другу убогие, с опаской обходя домик бывшей соломенной вдовы, что взят ныне под стражу. На убогих поднимал руку. У дикующих научился…

    – Острова отчетливо описать сможешь? – спросил Матвеев. – Маппа новая у тебя есть?

    – Собственноручно вычертил.

    – Тогда держи все под рукой. Сиди дома, обдумывай каждое слово. Если, не дай бог, матушка императрица впрямь вспомнит о господине Чепесюке, коротко опиши, где лежит бренное тело. Но совсем коротко, без страшных подробностей, матушка императрица не любит слышать о смерти. Глупости начнешь говорить – сразу кликнет Ушакова.

    – Неужто? – всплеснула руками вдова.

    Думный дьяк усмехнулся. Подперев тяжелую постаревшую голову тяжелыми постаревшими руками, долго смотрел на Ивана, потом добавил:

    – О неукротимом маиоре Якове Афанасьиче все обстоятельно обскажи. О каждом его подвиге. Матушка государыня Анна Иоанновна любит удивительные рассказы, а тут человек для России отыскал сразу гору серебра! Ты так и говори, что, мол, нависает над востоком империи целая гора серебра. Только протяни руку, вот оно, серебро! И проси, проси всяко о маиоре, Ванюша, голубчик. Маиор этого заслужил.

    – Святые слова! – подхватила Саплина.

    – Молчи!

    – А спросит матушка императрица, за что брошен в тюрьму неукротимый маиор?

    – А так и отвечай: по навету. Так и отвечай: по воле завистников. Настаивай на том, что сей неукротимый маиор в постоянных службах проявил себя самым особенным образом и заслуживает за свое тщание и усердие вовсе не тюрьмы, а наоборот – большой награды. – Думный дьяк вздохнул. – Верю, что недолго ходить ненавистникам на воле…

    Негромко повторил:

    – Недолго ходить по земле убивцам.

    2Иван проснулся ночью.

    Колебался огонек лампадки, в низкой комнате было темно, маленькое окно заледенело. Беспокойство томило сердце. Удивился, почему не слышно собак, потом услышал колотушку постового у ближнего шлагбаума, вспомнил – в Москве он, не в Крестиновке.

    Но тишина стояла как в деревне.

    Даже, может, еще сильнее – как в Сибири.

    Вспомнил обдуманные слова думного дьяка. Тоскливо подумал: какую такую страшную тайну унес с собой господин Чепесюк, если нельзя даже вспоминать о ней? Подумал с удивлением: оказывается, пережил я чугунного человека! Был дьяк слабый, пьющий, версту не умел пройти пешком, а самого господина Чепесюка пережил!

    И Тюньку, дьяка-фантаста.

    И многих других крепких людей.

    Как былинку меня качало, а я выстоял. Как получилось?

    Сказал себе: а был рядом господин Чепесюк, вот и получилось. А потом были рядом рыжий Похабин и неукротимый маиор. Один бы никак не выжил. Честно сказал себе: не выжил бы он один.

    И снова вспомнил о Козыре.

    Чужую жизнь проживешь… Вот все знал старик-шептун…

    И сказал про себя упрямо: нет! Свою, не чужую жизнь прожил. Пусть пошел в Сибирь как бы не по своей воле, но уже из Якуцка сам шел, никто меня не толкал.

    И знал, куда идти!

    Ага, как бы подмигнул сам себе: знал… Чужую маппу имел…

    А вор Козырь? Чем лучше? Он государевых прикащиков убивал, обманывал прямое монастырское начальство, всяко грешил, дикующим за бесценок продал неукротимого маиора, его, Крестинина, секретного дьяка, предательски бросил на острове с господином Чепесюком!.. Подумал с острой недоброжелательностью: сейчас сидит брат Игнатий за столом в доме архиепископа Феофана Прокоповича и горячо рассказывает о морском пути в Апонию. Глаза черные, жесты резкие, о Крестинине не вспомнит… А если вспомнит, так с ненавистью…

    В темноте встал, добрался до окна, попытался протереть стекло. Может, и протер дырочку – да что толку? Ночь. Подумал: напечатает брат Игнатий маппу. Возвысится. Может, добьется нового сильного похода в Апонию. В том ему архиепископ Феофан Прокопович поможет.

    А я?

    Не стал отвечать на этот вопрос.

    Впервые за много лет захотелось выпить стакан крепкого винца, забыть про томящую сердце боль.

    Но не позволил себе.

    Не пил с самой Камчатки, с тех пор как вышел на острова. Даже испугался – зачем сейчас подумал о винце? Никогда пить не буду! Подумал беспомощно: никогда не выпью ни одной капли! Мне поганого попа надо наказать!

    А спросят: по чьим маппам шел в сторону Апонии?

    Скажу, слышал в детстве…

    А хорошо ль вспоминать детство, отца-стрельца? Что мог слышать хорошего от стрельца опального? Ну, ураса, олешки, низкое небо… Ну, палец мне отсекли…

    Вздохнул: убедительно не отвечу.

    Думный дьяк прав: незамедлительно в тюрьму упечь следует попа поганого. На нем много крови, как бы он когда ни назывался – есаул Козырь, или брат Игнатий, или, может, даже некий загадочный Пыха, бывший третьим при убийстве Волотьки Атласова. С его смертью многие живые облегченно вздохнут, а многие покойники свободнее лягут.

    Походил по темной комнате, колебля слабенький огонек лампады.

    Да что ж это? Почему колеблюсь? Разве не способен броситься в пруд спасти утопающего? Разве не способен броситься в быструю реку? Разве не способен ночь просидеть при умирающем, успокаивая слабого человека, поддерживая в нем слабую надежду? А выслушать духовное наставление? А помолиться за не любящего тебя? А отказаться от вкусного лакомства – например, от того же пития? Ведь могу!.. Доказывал не раз!.. Зачем же одна мысль в голове – поставить в тюрьму попа?..

    Не стал отвечать.

    Знал, что ответит.

    За последние десять минут много раз на то отвечал. Не хотел теперь, чтобы страх поднимался выше. Пусть в сердце страх – зачем пускать его в голову? Говорят, когда Дьявол отдыхает, в мире воцаряется добро. Тогда нельзя ни заколоть тельца, ни срезать колос. Но он-то жил только при буйстве дьявола. Даже сам Усатый действовал как безумный, как наученный дьяволом. Рекруты, наряды на верфи, ройка каналов, египетские пирамиды новой столицы, поставленной на болотах, бесчисленные солдаты, умирающие в переходах и в боях. Если и учинился по смерти Усатого вой еще более ужасный, так то ведь от ужаса, от чувствования: дьявол отвернулся.

    Оборвал себя. Пустые рассуждения.

    Он, простой секретный дьяк, правды не знает.

    Да и никто в России правды не знает. Если ему, Ивану, жить, как раньше, то погибнет, наверное. И окажется прав старик-шептун. А он, Иван, не хочет проживать чужую жизнь. Он все скажет матушке государыне, она его поймет и, может, приставит к капитан-командору Витезу Берингу в его новую секретную экспедицию. Он, Иван Крестинин, еще раз сходит в сторону Апонии. Свою жизнь проживет!

    Упал на перины.

    Душно. Сердце томит. Ночь.

  

  
    Глава III Анна Иоанновна Сентябрь 1731 г., село Измайловское

    1– …Такая каменная гора может дышать особенным дымом. Совсем большая гора, никто не знает, что в ней может гореть, но, как при оспе, рвет склоны дырами, и наружу извергается жидкий камень, все сжигая на своем пути. Зато трава после этого, когда все погаснет, растет на горе выше человека. В такой траве легко заблудиться, как в лесу. А воды в море так много, что, если плыть в какую сторону, все равно месяцами можно не встретить никакой земли. Правда, на юге могут встать новые острова. А за островами – Апония.

    Крестинин перевел дыхание.

    Старался говорить коротко, не скучно, но и не торопясь, как научил думный дьяк Кузьма Петрович.

    Не торопись, научил Кузьма Петрович. Начни разговор так, чтобы сразу стало ясно, что послан ты был в Камчатку не просто так, а волею покойного государя Петра Алексеевича, и не кому-то там, а именно ей – матушке государыне императрице Анне Иоанновне привез результаты. Государыню не утомляй, но, если учинится удобно, если представится случай удобный, покажи сочиненный тобою чертеж. Даже если матушка государыня и не взглянет на него, все равно действие останется в памяти.

    Во-вторых, научил Кузьма Петрович, смотри матушке государыне прямо в глаза, смотри с большой любовью и с большой преданностью, взгляд не отводи, непременно смотри с большой любовью и преданностью. Ни на что не жалуйся, ничем матушку государыню не огорчай, о неприятном, например, о болезнях, не заговаривай, государыня не любит говорить о болезнях, но найди, Ванюша, голубчик, момент – скажи слово в защиту неукротимого маиора Саплина. Скажи матушке императрице, что сильно страдал неукротимый маиор за Отчизну, много сделал для ее возвеличения. А что попал в тюрьму, так это ошибка. Кто сейчас не в тюрьме?

    Испугался оговорки. Замахал на Ивана руками: дескать, такое не говори! Что ты! Что ты! Объясни так, замахал руками, что долгое время жил маиор Саплин один среди дикующих, духом оставался тверд, только понемножку от одиночества впал в некоторую усталость, отсюда и ошибки. Добавь, что заслуживает маиор всяческой похвалы.

    А в-третьих, научил мудрый думный дьяк, представится случай, упомяни о попе поганом. О том монахе, Ванюша, голубчик, ты должен помнить теперь всечасно, как о самой большой опасности. Хотя схвачен монах благодаря моим многочисленным просьбам, обращенным к графу Андрею Ивановичу, все равно он – твоя погибель. Для него твое и маиора существование – смертельно опасно. Он боится, он сделает все, чтобы оклеветать каждого. Ему нынче терять нечего. Иван Атласов, сын Волотьки, опознал в монахе одного из убивцев своего отца, и якуцкий архимандрит тоже указал на брата Игнатия, как на дерзкого ослушника. Но этого мало, Ванюша, голубчик. Если монаха срочно не расстригут и не повесят, он найдет способ выйти из тюрьмы. Он так создан. С ним такое уже случалось. Наше дело, Ванюша, голубчик, довести монаха до рук господина Ушакова. Уж он-то знает дело. Он даже сумасшедших пытает, даже детей. Он столько сгубил на Руси разных людей, Ванюша, голубчик, что погубить еще двоих, а тем более одного, для него ровно ничего не значит. До тридцати лет господин Ушаков жил в деревне – наверное, оттого и сердит. На четверых братьев Ушаковых был в деревне всего один крестьянин, им-то они и владели на равных правах…

    Недовольно пожевал губами: дескать, чего хорошего, жить вчетвером до тридцати лет в деревне да с одним крепостным? Холостяцкий балахон да пара лаптей-семиричков. Ну, ходили, может, с девками по грибы. Сил много, может, переносили девок через лужи. В семисотом году Ушаков явился на царский смотр, где был отмечен и зачислен в Преображенский полк. И вот смотри, Ванюша, голубчик: мало того что господин Ушаков из деревни, через семь лет он был уже капитаном, а теперь матушка государыня сделала его еще и сенатором и генерал-аншефом. Вот как! Сидит в Канцелярии тайных розыскных дел, насквозь видит людей, угадывает самые тайные мысли. Если монах подаст Ушакову намек быстрее, чем мы, не сдобровать будет ни тебе, ни маиору Якову Афанасьичу. Не забыл ведь, наверное, Ванюша, голубчик, чьи бумаги лежали в мешке, когда-то подобранном тобою? Не забыл ведь, чей чертежик представил покойному императору?..

    Иван кивнул.

    Он не забыл.

    Разве можно забыть такое?

    2Затаив дыхание, Крестинин рассматривал императрицу.

    Анна Иоанновна удобно сидела в высоком золоченом кресле.

    Ее голова и круглое плечо, облеченное мягким шелком, красиво отражались в высоком зеркале, по раме которого вились нагие купидоны. Перед зеркалом стоял туалетный столик нахтиш, другой мебели в кабинете не было. Играя махальцем, ласковым веером из тонкого шелка на костяных пластинках, императрица ласково взглядывала на Крестинина. Полные розоватые ноги покоились на специальной подушке, брошенной перед креслом. Страшная карлица, ревниво косясь на Крестинина, сидела у ног императрицы и нежно поглаживала их круглыми большими ладонями. Из-за неплотно прикрытых двустворчатых высоких дверей доносился негромкий распев. Этот распев нисколько не мешал беседе, но Крестинин втайне дивился: почему рядом поют девки? Даже решил: такое может быть только с высочайшего на то соизволения…

    Окно в кабинете было закрыто.

    – Вот как сильно надымили из труб, – утомленно, даже с некоторым унынием в голосе пожаловалась императрица страшной карлице.

    Та быстро и согласно кивнула:

    – А и правда, сильно. А и правда, надымили. А в Москве-то как теперь, матушка? Там еще дымней. И дождей нет, сухо. Вылетит из трубы искра, считай, нет Москвы.

    – Молчи, дура, – приказала императрица. – Страсти говоришь!

    И повернула набеленное рябоватое лицо к Крестинину:

    – Говорите, кавалер, говорите.

    – Да, матушка государыня! – взмолился Крестинин. – Не утомил ли я вас?

    – Сама знак подам. – Анна Иоанновна милостиво улыбнулась. Кудрявая, несколько обиженная оспой, но удачно прячущая обиду под ровным слоем румян и белил, императрица и в некотором утомлении оставалась величавой. – Кто ваши родители, кавалер? – спросила. – Есть ли у вас братья и сестры?

    Простые вопросы, простые ответы.

    Ответив на очередной вопрос, Крестинин как бы незаметно, как бы по случаю вновь и вновь переходил к рассказу об островах. Оказывается, клочки земель, разбросанные по самому окраинному восточному морю где-то за пределами всякой видимости, все-таки волновали императрицу.

    Или она делала вид.

    Граф Андрей Иванович Остерман, вице-канцлер, член Верховного тайного совета, еще при Усатом прозванный оракулом – за хитрость, не раз позволявшую ему провидеть будущее, как собственное, так и врагов и соратников, с осторожностию выглядывал из-за округлого плеча императрицы. Он не думал, что Анна Иоанновна заинтересуется похождениями какого-то мелкого секретного дьяка, пусть и сходившего на край земли, но встречу обещал думному дьяку Кузьме Петровичу Матвееву, которого знал много лет. Многое связывало оракула с Матвеевым, даже страшное. А еще насторожила его беседа императрицы с Иваном Крестининым, он умел чувствовать важное. Если императрица так неожиданно внимательна к простому секретному дьяку, значит что-то у нее на уме, значит наступит скоро некий момент, когда, отбросив напускную любезность, задаст она главный вопрос. И тогда горе, истинное горе секретному дьяку, за которого он сам, вице-канцлер, просил, идя навстречу давней дружбе с Матвеевым. Ох, горе тогда секретному дьяку, если не сможет ответить на главный неизвестный вопрос императрицы…

    Время от времени в залу, взвизгивая и ссорясь, врывались шутихи-трещотки, глупые шуты. Пытались шумно бегать по зале, кричали, устраивали кучу-малу. Императрица досадливо махала рукой, и это тоже настораживало умного вице-канцлера.

    Уж как пал туман на сине море,а злодейка-тоска в ретиво сердце…Не сходить туману с синя моря,уж не выйти кручине из сердца вон…Прислушиваясь к девкам, чьи голоса негромко, но пробивались сквозь неплотно прикрытые двустворчатые двери кабинета, императрица Анна Иоанновна мягко улыбнулась. Искусственный румянец яростно пылал на дородном, набеленном, более мужском, чем женском, лице. Она внимательно разглядывала Крестинина. Высокий, худой, с лицом довольно приятным, секретный дьяк вдруг напомнил ей герцога курляндского Фридриха Вильгельма, так неожиданно умершего после собственной свадьбы, оставив ее печальной вдовой. Это случилось давно, еще в семьсот одиннадцатом году, да и умер Фридрих Вильгельм от опоя, но почему-то запомнила она Фридриха Вильгельма вот таким – высоким, худым, с лицом довольно приятным, но менее собранным, чем у секретного дьяка. К сожалению, собранность Фридриха Вильгельма вообще не оказалась правдой – герцогу курляндскому ни на что не хватило воли…

    Воспоминание, несмотря на давность, оживило императрицу.

    Разумеется, она предпочла бы, как когда-то в Митаве, валяться сейчас полунагой на медвежьей шкуре, или, как в той же Митаве, промчаться, как молния, верхом по опушке леса, зная, что никто не посмеет ее обойти, или, как тут, в Москве, прижать к плечу приклад ружья, чтобы громом и дымом насмерть перепугать придворных дам. Но эта боль в спине… Лучше всего, подумала, приятней всего не верхом носиться, не стрелять из ружья, а просто сидеть за столом с другом милым Бироном. С другом милым Бироном говорить можно доверительно, даже печально, даже жалуясь на что-то. Друг милый понятлив, он все поймет. К разговору с другом милым вышла бы в длинном, восточного покроя платье, в голубом или в зеленом, а голову бы по-мещански повязала цветным платком.

    Друг милый… Императрица улыбнулась в третий раз.

    Теперь граф Андрей Иванович Остерман совсем уверился: императрица не просто так поглядывает на секретного дьяка, она явно готовит какой-то хитрый вопрос. Она любит вот так лукаво заманить человека, как бы явственно выказать ему ласку, как бы увести мягкой улыбкой в мир грез и мечтаний, а затем в одно мгновение обрушить на землю.

    Вот о чем может спросить императрица простого секретного дьяка, пусть чем-то и отличившегося?

    У вице-канцлера сразу заныли суставы.

    Ох, проклятая подагра… Ох, плохо вижу… И слух отказывает…

    Мысли были привычны. Сложив руки на груди, вице-канцлер терпеливо и молча стоял за плечом императрицы – совсем партикулярный человек, хорошо знающий, к чему его определила служба. Странные глаза графа Андрея Ивановича какого-то как бы жидкого неопределенного цвета смотрели несколько отсутствующе, даже, может быть, равнодушно, но в душе кипела вечная буря. Вице-канцлер старался не пропустить ни одного слова из тех, которые слышал, но в ушах почему-то все время стояли голоса девок, негромко напевающих за дверями кабинета.

    Кабы знала, кабы ведаланелюбовь друга милого,неприятство друга сердечнова,ой, не обвыкла бы, не тужила бы,по милом друге не плакала,не надрывала б своего ретива сердца…3– …Совсем простой народ. – Иван слышал свой голос как бы со стороны, он доносился до него почти так же, как голоса девок из-за двери. – Страна Камчатка большая, влажная, а людей немного. Ездят на олешках, впрягая в нарты, плавают на специальных судах – батах. Какой камчадал, ежели заболеет, становится упрям, сразу жить не хочет. Ему не перечат, могут только связать, чтобы не ушел на тот свет раньше, чем нужно. Если сильно болен, уводят в леса, чтоб нашел покой, а то просто не дают никакого пропитания. Он так полежит да и умрет. А если силы есть, ползет к речке, долго сидит на берегу печально, потом вспомнит что-то и бросится в воду. А спасать такого нельзя, спасать такого считается большим грехом. Известно камчадалам, по их нелепым обычаям, что лучшее место на том свете отдается как раз тому, кто умер добровольно, кто другим не мешал. А живут камчадалы в красном пламени северного сияния и часто играют в мяч черепом моржа.

    – Да неужто? – красивым голосом спросила императрица.

    Крестинин смутился, но граф Андрей Иванович ободряюще кивнул из-за плеча императрицы. Граф уже понял, что Анна Иоанновна действительно плохо слушает секретного дьяка и спрашивает просто так, из вежливости. Он хорошо изучил императрицу – несомненно, она занята сейчас главным и единственным вопросом, она готовится только к вопросу, потому и кивает и ужасается для приличия, чтобы раньше времени никого не напугать.

    Кабы знала, кабы ведаланелюбовь друга милого…– …А коли репу посадить на той Камчатке или на ближних островах, то репа вырастает такой, что на пуд четырех, а то и трех реп хватит.

    – Да неужто? – еще сильнее удивилась императрица. – А сами камчадалы? Говори, кавалер, какие они?

    – Почти как люди, – кивнул Крестинин. – Только сильно обидчивые. Чуть что, сразу идут в мороз, или топятся, или вешаются. Один другого может попросить повесить его или просто заколоть ножом, как олешка. Если оборвется веревка – ругаться будет. Хамшарен! – вот как будет ругаться. А мертвых… – Крестинин перекрестился. – Мертвых, матушка государыня, они бросают собакам. Дескать, те, кого съедят собаки, будут на том свете ездить на особенно хороших упряжках. Им, дескать, местный бог Кутха и жена его Илькхум дадут хороших собак. А ежели все же не захотят какого болящего родимца сразу отпускать на тот свет, ежели сильно его любят, то сразу и не отпускают. Только бьют больно палкой. Пугают, что будут бить еще больней, ежели не станет их слушаться. Больные, правда, часто не слушаются…

    Императрица чуть заметно нахмурилась. Зачем он о болезнях? Эта неясная боль в спине…

    – А слышали мы, – прервала она Крестинина певуче, – что растет на краю земли куст вроде пустырника. Или вроде какого другого растения. Мы сами его не видели, только пользуемся слухами. Слышали, что есть такой куст на краю земли и отвар из него густ, как чай, и многие болезни такой отвар излечивает. Не привез ли такого, кавалер?

    – Прости, матушка государыня, не привез. Такое искать надо отдельно.

    – А взялся бы? – что-то странное высветилось в бледных глазах императрицы.

    – Да ежели прикажете…

    – Не прикажу, – оборвала Крестинина императрица. – Три года в пути да три года в поиске. Не дождусь, кавалер.

    4– …Не знала я до сей поры, что есть в моем царстве такой кавалер, который почти достиг предела земли, – милостиво улыбнулась императрица, оглядывая Крестинина с некоторой затаенной печалью.

    – Да и я, матушка государыня, до сих пор не знал вас.

    Крестинин замер, но проклятые слова уже сорвались с губ.

    Он увидел, как мгновенно заледенели глаза графа Андрея Ивановича Остермана. Показалось даже, что голоса поющих девок за дверями на мгновение прервались, а императрица изумленно подняла взгляд:

    – Очень верю вам, кавалер. Где же знать вам меня, бедную вдову?

    Увидев отчаяние, отразившееся на лице Крестинина, увидев, что он готов упасть на колени, она жестом удержала его:

    – Так далеко ходили вы, кавалер, что мудрено теперь всех знать.

    И опять странное прозвучало в простых, казалось бы, даже успокаивающих словах. Пытаясь постигнуть тайный закрытый смысл произнесенных императрицей слов, Крестинин кивнул согласно:

    – Ох, далеко…

    – Вот и я говорю, – милостиво улыбнулась императрица. – Государь Петр Алексеевич для куриозите посылал к новым берегам еще некоего капитана. – Она, несомненно, имела в виду Беринга. – Только тот капитан-командор так и не уяснил, сходятся ль берега американские с берегами Азии. А у вас, кавалер, я вижу, каждый остров отдельно изложен на чертеже. Хвалю ваше тщание. – Ободряюще улыбнувшись, Анна Иоанновна величественно повернула голову в сторону графа Андрея Ивановича Остермана и слегка повела круглым плечом. – Да неужто государь Петр Алексеевич посылал столь разных людей и так далеко только за тем, чтобы узнать, сходятся ли где-то неведомые берега? Неужто государь Петр Алексеевич только ради схождения посылал так далеко столь разных людей?

    Крестинин никак не мог понять, чего от него хотят.

    Обмирал от неопределенности. Ужасно резнули слух слова – столь разных людей… Сразу вспомнил предупреждение думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева. Не знал, конечно, но какое-то тайное спасительное чувство подсказывало: спрашивая о схождении неведомых берегов, вскользь упомянув о некоем капитане, намекнув также на столь разных людей, императрица Анна Иоанновна, несомненно, имела в виду загадочного человека господина Чепесюка.

    – Наверное, помните, кавалер… – вновь заговорила императрица, одновременно обращаясь как бы и к графу Андрею Ивановичу Остерману. При этом обращаясь как бы с укором. – Вот помните, наверное, а молчите… Разве другие некоторые люди не доходили до края земли, до того места, где все кончается?.. Есть ведь такое место, кавалер?.. – с неожиданной уверенностью спросила Анна Иоанновна, и Крестинин сразу согласился, ясно представив себе ужасный обрыв, которого внизу и не видно, и воды вечного океана, с ревом падающие вниз. Иногда вниз с обрыва падали вместе с водой морские киты, звучно шлепались морские собаки, даже птиц всасывало в ужасный водопад…

    Ой, не обвыкла бы, не тужила бы,по милом друге не плакала,не надрывала б своего ретива сердца…– Я, бедная вдова, слышала в этом кабинете много разных речей от разных людей, – продолжила императрица с некоторым уже раздражением на непонятливость Крестинина. – Были такие, например, которые рассказывали только о вымыслах. Один предлагал передать в кунсткамеру тьму египетскую. Другой говорил, что есть у него камень, взятый Моисеем при переходе через пустыню, а также кость от кита, в котором пребывал бедный Иона. Может, даже имел тот человек копыто валаамской ослицы, кто знает? А были и такие, кто говорил только правду, или, по-ученому, истину…

    Императрица загадочно улыбнулась:

    – Да вы знаете, кавалер, о ком я говорю…

    Наступило молчание. Эти слова императрицы, этот ее хитроумно поставленный вопрос (как утверждение), наверное, и есть главное, с тоской подумал граф Андрей Иванович Остерман, сильно сожалея, что вовремя не употребил много раз испытанный способ: не сказался лежащим при смерти, не заболел внезапно, а на свою беду явился на прием в село Измайловское. Замер. Вот что́ ответит глупый секретный дьяк?

    А сердце Крестинина разрывалось.

    Единственное, о чем запретил ему говорить в присутствии императрицы думный дьяк Матвеев, – это о чугунном господине Чепесюке, о тайном загадочном человеке, убитом стрелами дикующих на далеком острову. Думный дьяк Матвеев специально предупредил: если упомянешь такое имя – погубишь многих, а себя – непременно. Вот Крестинин и молчал, понимая, что молчать никак нельзя. И, умирая от ужаса, как умирает неловкий морской зверь несчастный кит, выброшенный на мель, раздавленный собственным весом, признался:

    – Вы много раз правы, матушка государыня. Много разных людей ходило на край света, но ведь многие не дошли, а некоторых так и совсем нет…

    Замер, ожидая чего угодно. Матушка государыня Анна Иоанновна вовсе не так проста, подумал. Пусть из митавской глуши, пусть ее обзывают за глаза толстой Нан, но не проста… Да и вообще, мало ли кто откуда?.. Тут важно иметь умную голову… Вот ведь взглянула пронзительно, но не стала меня запутывать – кажется, поняла ответ…

    Он медленно поднял взгляд.

    И увидел: глаза императрицы смеются.

    И понял: она действительно знает, чье имя он не произнес вслух, заменив его этим – некоторых так и совсем нет. Она поняла, поняла, чье имя не назвал он вслух, и кажется, довольна ответом.

    Это Крестинин понял и по оттаявшим глазам графа Андрея Ивановича Остермана.

    А еще понял: только что он стоял над ужасной пропастью. Может, и до сих пор продолжал стоять, но государыня Анна Иоанновна, похоже, раздумала сталкивать в такую глубокую ужасную пропасть бедного секретного дьяка.

    – Чего, кавалер, хотите вы от меня, от бедной вдовы? – кротко улыбнувшись, спросила императрица. – Наградить вас за многие лишения – наш долг. Просите, кавалер. Жили в скорбях, зато границы Отечества расширили.

    – Матушка государыня, – упал наконец на колени Крестинин. – Ничего не прошу, одного только прошу: воскресите моего друга, который еще не умер!

    – Это загадка? – удивилась Анна Иоанновна и оглянулась на вновь замершего графа Андрея Ивановича Остермана. – Это загадка, граф?

    – Прошу за человека, верно выполнявшего приказы покойного императора Петра Алексеевича, храбро сражавшегося со шведом, а потом отправленного приказом на острова, где тот человек нашел гору серебра и храбро охранял ее от чужих людей.

    – Что ж случилось с тем человеком? – участливо спросила императрица. – Если он не умер, как мы можем его воскресить?

    – По злому беспричинному навету безвинно брошен в тюрьму. Вместо наград наказан лишением свободы, отнятием почестей. Супруга живет в малом дому, в бедствиях, но бесконечно верит в справедливость милостивой матушки государыни. Много лет ожидала возвращения своего супруга, а дождалась бесчестия.

    – Да как так, кавалер? Как имя вашего друга?

    – Неукротимый маиор Саплин!

    – Ах, успокойтесь, – лукаво улыбнулась императрица. – Ах, успокойтесь, кавалер, а то граф Андрей Иванович подумает, что я вас ругаю.

    И вновь обернулась:

    – Что скажете, граф Андрей Иванович?

    Граф осторожно кивнул:

    – Неукротимого маиора Саплина знаю. Преданный, но опасных свойств человек. Говорят, на пустом острову жил не по-божески, не по-христиански – сразу с тремя переменными дикующими женами.

    Императрица рассмеялась:

    – Сразу с тремя? Да можно ли это, граф? Объясните.

    – Не по-христиански, матушка государыня, совсем не по-христиански.

    – Да верно ли говорят такое о неукротимом маиоре Саплине? – смеясь, спросила императрица уже Крестинина.

    – Верно, матушка-государыня, – правдиво ответил Крестинин. – Но маиор Саплин охранял гору Селебен в полном одиночестве. Содержал себя в форме, в самых трудных условиях надевал парик, держал службу строго. За эту его строгость, за то, что спасал дикующих, подвел многих под вашу крепкую государеву руку, дикующие сами выделили маиору разумных помощниц. Они были как бы его военными денщиками или сервитьерками – всяко стряпали, стирали, поддерживали военную жизнь маиора Саплина, всегда неукротимого в своем деле.

    – В каком деле? – непонятно, но лукаво улыбнулась императрица.

    – В своем, – так же непонятно ответил Крестинин.

    Глаза императрицы смеялись:

    – И как проявил себя маиор в своем деле?

    Крестинин ответил:

    – Неукротимо!

    Императрица рассмеялась и повернулась к Остерману:

    – Что ж, граф Андрей Иванович? Что скажете? Провинился маиор в чем-то особенном?

    – Дерзок необыкновенно.

    – Ну так что ж, что дерзок? Это не страшно. Ведь военный человек среди дикующих долго жил. – Анна Иоанновна с особенным интересом рассмеялась. – Небось, огромен, как мои измайловцы?

    – Не совсем так, матушка государыня. Ростом маиор Саплин совсем невелик, зато неукротим. Случалось, побеждал очень сильных.

    – Ну? – удивилась императрица. – Готов ли он мне служить?

    – Страстно! И всею жизнью! – выдохнул Крестинин.

    – А нет ли на маиоре каких-либо вин государственных, граф Андрей Иванович? – опять обернулась к Остерману императрица.

    – Нет. Таких государственных вин на маиоре нет.

    – Так что же тогда? Разве мы не призваны миловать и утешать? Коль сказанное все правда, надобно нам наградить маиора, отдать отобранное у него, а супруге его несчастной вернуть столь неукротимого человека.

    Спросила, рассмеявшись:

    – Примет неукротимого маиора супруга?

    – Почтет величайшею честью.

    – А переменные жены?

    – Это как туман, матушка.

    И опять императрице понравился ответ Крестинина:

    – Идите с богом, кавалер. Запомню вас за правдивость. А вы, граф Андрей Иванович, – приказала она Остерману, – подайте бумагу на отпуск неукротимого маиора на волю. Сообщите господину Ушакову наше решение.

    – Но, – засмеявшись, добавила она, – сообщить неукротимому маиору Саплину незамедлительно ехать в его деревеньки и без высшего на то соизволения их не покидать. Коль понадобится, сами призовем дерзкого. А по табели о рангах, – помолчав, добавила Анна Иоанновна, – приравнять маиора Саплина к полковничьему чину. Вижу, что тщанием ратным заслужил потомственное дворянство.

    И засмеялась:

    – Каждый час, проведенный в тюремном подвале, кажется ему, наверное, более горшим, чем год на пустом острову…

    Отсмеялась.

    Добавила лукаво:

    – …в нежной толпе переменных жен.

  

  
    Глава IV Черный монах

    Серпа ожидают созрелые класы;а нам вестники смерти – седые власы.О! смертный, беспечный, посмотри в зерцало:ты сед, как пятьдесят лет тебе миновало.Как же ты собрался в смертную дорогу?С чем ты предстанешь правосудному Богу?Путь смертный безвестен и полон разбоя:искусного, храброго требует конвоя.Кто ж тебя поведет и за тебя сразится?Друг, проводив тебя к гробу, в дом возвратится.Изнеможешь, пеший, таща грехов ношу!Ах! тут-то нужно иметь подмогу хорошу…А ты много ли плакал за грехи? Считайся.Не весь ли век твой есть цепь грехов? Признайся.Ах! вижу, ты нагим, как родила мать:Ни лоскута на душе твоей не сыскать!Поверь же, не внидешь в небесны чертоги:В ад тебя низринут, связав руки, ноги.Георгий Кониский, архиепископ1Тюремный подвал оказался мрачней, чем думал Крестинин.

    Из темного помещения, впрочем более грязного, чем темного, узкая каменная лестница, над которой нависала железная решетка слепого окна, круто изгибаясь, наподобие винтовой, вела вниз, в сырую каменную нору, к деревянной, обшитой железом двери, массивной, разбухлой от вечной сырости, запертой на несколько навесных замков. У двери никакой стражи не было, – правда, наверху, в грязном помещении, терпеливо сидели два преображенских солдата. Крестинин невольно вспомнил дерзкие слова неукротимого маиора Саплина: измайловцы, дескать, они для того и придуманы – для нынешних полицейских дел, но вот лихие преображенцы… гордость покойного императора… пасть так низко…

    Нерусский сержант, сопровождавший Крестинина, наступил башмаком в лужу, сердито сплюнул и загремел замками. Справившись с замками, еще раз сплюнул и, дрыгнув, как собака, мокрой ногой, медлительно двинулся обратно – вверх по узкой лестнице, будто из тьмы возвращался к свету.

    Крестинин сержанта не интересовал. Точно так же, видимо, не интересовал сержанта преступник, томящийся в темном подвале. Пришли, показали казенную бумагу, ткнули пальцем в самоличную подпись Семена Андреевича Салтыкова, подполковника Преображенского полка, вот и все. Ничто другое сержанта не интересовало. Наверное, даже мысль о возможном побеге преступника не интересовала. Да и какой побег? Сам дьявол не расковыряет двухсаженные каменные стены приказного подвала, не пробьется сквозь плотно утоптанную, специально засоренную битым стеклом и крупными камнями землю. А коль уж сам дьявол не расковыряет такую землю, какой смысл интересоваться преступником, время от времени погромыхивающим за толстою дверью подвала тяжелыми железами.

    Крестинин остался один.

    Этого свидания он добивался несколько месяцев.

    Может, и не добился бы, если бы опять не помощь думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева. Правда, несколько раз до этого видел монаха брата Игнатия на улице. Преступников для кормежки выводили время от времени в город на одной цепи, крепко скованных друг с другом. Испуганные мещанки, часто крестясь, бросали несчастным кто кусок калача, кто огурец, вынутый прямо из кадки, знали – в тюрьме государевых преступников не кормят.

    Гремя железами, преступники хмуро шли посреди улицы.

    Лавки вокруг ломились от добра. Красивые китайки и кумачи, сукна и бязи. Шапки и кушаки, чулки и трубки немецкие. Вкусно пахло дымом и хлебом. Прогуливались барыни в бархатных шубках, прятали мягкие руки в теплых меховых муфтах, головы по-русски подвязаны платками. На крышах флюгеры, из труб нежный березовый дым, по ногам – легкая поземка. Посреди улицы апокалипсический зверь лошадь, цокая копытами, нес карету, на запятках стоял человек в ливрейном кафтане, в полосатых чулках, в парике и в башмаках с огромными пряжками.

    А преступники, скованные одной цепью, робко шли в стороне. Охрана строго посматривала, отталкивала любопытных.

    Однажды Крестинин совсем уже было собрался окликнуть монаха, но так и не решился. Только жадно смотрел на него со стороны, ждал: вдруг узнает?

    Брат Игнатий оборачивался, смутно смотрел на волнующихся людей, видел, наверное, Крестинина, но не узнавал. Глаза неистовы, черны, как неспокойная ночь, в коротких волосах седина. Давид блаженными называл тех, кому Господь вменял праведность независимо от их дел.

    А брат Игнатий?..

    Вот странно. Монах-расстрига брат Игнатий, приговоренный судом к смерти, ходил по улицам блаженно, открыто. Он будто не видел испуга и волнения мещанок, грязных заборов, бесчисленных лавок, домов. Черные глаза брата Игнатия были обращены к чему-то другому, может, к внутреннему, а может, даже к горнему, кто знает? Не зря мещанки чаще, чем другим, совали калачик в руки расстриги.

    Но Крестинин догадывался – это гордыня.

    – Ему не в цепях ходить, – сказал как-то думному дьяку. – Ему бы волком, злобясь, бежать в сторону Сибири. Вот ведь знал, что опасно ему являться в Москву, – зачем явился?

    Добавил, вздохнув:

    – Теперь погибнет в яме.

    – А заслужил, – непримиримо ответил сильно постаревший думный дьяк Матвеев. Они сидели за столом у доброй соломенной вдовы Саплиной. – Раньше сам казнил людей, теперь его казнят. Так и должно быть. Раньше сам отнимал чужую жизнь, это для него было просто, как собаке полакать из лужи. Убивал государевых прикащиков, предавал близких. Он и тебя бросил на острову, Ванюша, голубчик, он жестоко, не по-человечески измывался над неукротимым маиором Саплиным. Нет у него ни одного дела, которое не требовало бы покаяния. Бешеную собаку лучше задавить, чем выгнать. Сидючи в яме, пусть почувствует запах смерти. Мне вот жалко, что каждодневно не могу видеть его лицо. Пусть вспоминает в тюрьме покойного Волотьку Атласова. И ты, Ванюша, голубчик, должен радоваться. Вам двоим нет места на этой земле. Тесна она для вас. Один на этой земле лишний.

    Задохнулся:

    – Ты радоваться должен, Ванюша, голубчик, что тайная канцелярия все делает за тебя. Ты, ушедши в Сибирь, нерадиво отнесся к моей горячей просьбе, не зарезал черного монаха. А я просил, я сильно тебя просил, часто повторял: проклятый монах должен мне Волотьку Атласова! А теперь и господин Чепесюк на его совести. И кровь многих других людей. Разве не так?

    – Все равно жалко.

    – Ты што говоришь? Разве он жалел тебя? Ты, Ванюша, голубчик, называл его братом, а он над тобой смеялся. Обманул сперва в Якуцке, потом на Камчатке, потом бросил на пустом острову, потом в Москве писал на тебя доносы. Если б не старая моя дружба с графом Андреем Ивановичем Остерманом да с подполковником Семеном Андреичем Салтыковым, сейчас, Ванюша, голубчик расследовалось бы в Тайной канцелярии твое дело, а не проклятого расстриги. Просто успел упредить, жизнь подсказала. Он теперь про тебя, Ванюша, голубчик, многое знает. О твоих странностях тоже.

    – На Руси много странностей.

    – Ишь как заговорил! – возмущенно затряс щеками дьяк Кузьма Петрович. – Ты кого это пожалел? Вора! Убивцу! Ему, бывшему монаху, застрелить бы тебя в Якуцке, сейчас сидел бы на белом коне, все бы ему досталось. Сам знаешь, что вора монаха Игнатия пригрел неистовый Феофан, познакомил его с немецкими академиками!

    Обиженно пожевал толстыми губами:

    – Видишь, как все шло в руки проклятому монаху? Не потонул в бурном море, добрался до Москвы, добился до неистового Феофана. В мае прошлого года Священный Синод принял решение – расширить на Камчатке известное церковное строение, а священнослужителем послать туда не кого-нибудь, а все того же проклятого попа брата Игнатия. Мы только глазами хлопали, Ванюша, голубчик, глядя, как возвышается вор. Уже в июне получил брат Игнатий грамоту о посвящении его иеромонахом в Камчатскую Успенскую церковь. Он на такое, похоже, и не надеялся, так впал в радость. Тут бы ему и остановиться, задуматься, смириться с миром, а он опять впал в жадность, забыл, что с двадцать девятого года лежит на него в якуцкой приказной избе челобитная Ивана Атласова. Он ведь, как и я, не забыл Волотькиной смерти, как и подобает доброму сыну. А когда по челобитью проклятого монаха Игнатия сенатский указ предписал ему выдать за его якобы многие заслуги пятьсот рублев, я наконец вмешался.

    Тяжело взглянул на Ивана:

    – От жадности проклятый монах впал в неистовство. Забыв меру, потребовал оплатить ему все утерянные на Камчатке и в Якуцке пожитки, вернуть все, чего он лишился на долгих службах. А я того ждал… Ох, сильно ждал… Пожитки и деньги монаха Игнатия давно поступили в казну, давно употреблены в расход, да и зачем всего столько совсем простому монаху? – вовремя подсказал нужным людям. Раз уж находится проклятый Игнатий в монашестве, хватит ему полученного. Не надлежит монаху иметь сразу многое.

    Думный дьяк Кузьма Петрович удовлетворенно моргнул выцветшими глазами:

    – Рассмотрев дело, приговорили проклятого монаха в Угрешский монастырь на безвыходное пребывание. Да разве ж того достаточно, Ванюша, голубчик? Он столько крови пролил, а наказание, считай, никакое. Он, проклятый монах, сядет в келье и будет спокойно учинять чертежики да слать везде ябеды! По моей просьбе добрый тобольский митрополит Антоний не поленился: прислал в Синод доношение. А в том доношении оказались сильные бумаги. К примеру, бумаги попа Троицкой церкви в Якуцке отца Симеона Климовского да иеромонаха отца Иова. Эти двое о брате Игнатии знали столько, сколько я не знал. А еще прислали на расследование в Синод отписки есаула Козыря, когда он еще не был черным монахом и обретался при казачьем голове прикащике Атласове. Прислали и отписки вора Данилы Анцыферова, потом жестоко сожженного дикующими. И прислали доношения одного умного монаха по имени Юрганов, насквозь увидевшего того нечестивого монаха Игнатия.

    Думный дьяк поднял голову и внимательно уставился на Крестинина.

    В выцветших старых глазах думного дьяка светился странный огонек. Но не силы духа, не сильного желания, а тот странный, бледный, правда все равно притягивающий к себе огонек, какой иногда колеблется над болотной местностью. Совсем слабый, почти не видный, но явственно опасный.

    – Дядя… – начал Иван.

    – Молчи! – сурово приказал Кузьма Петрович, весь всколыхнувшись.

    Огромное его тело прочно застряло на лавке, как бы даже оплыло вниз, но каждое даже самое слабое движение приводило всю эту еще живую груду в движение.

    Крестинин со страхом и удивлением следил за думным дьяком. Да боже мой! Да неужто опять сначала? Неужто жизнь только снилась? Неужто зря ходил на край земли? Плеск реки Уйулен… Останавливающееся течение… Туман над перевалом… Птичкин высокий голос… Неужто все приснилось?

    2– Господи, помилуй, – толкнул Крестинин забухлую дверь.

    В полутьме, ничуть не разгоняемой крохотной лампадкой, шевельнулась в углу невнятная тень, завозилась в цепях. Пахнуло нечистотами, холодом, жженым конопляным маслом. Иконка за лампадкой казалась черной, как от старости.

    – Из глубин взываю… – услышал Крестинин из угла, где, кажется, была брошена на пол полуистлелая солома. Еще показалось, сверкнули два глаза – по-волчьи быстро и желтым. – Из глубин взываю… – голос звучал невнятно, простуженно. – Услышь, Боже, правды моей…

    Хоть сто лет пройди, Крестинин узнал бы голос брата Игнатия.

    – Услышь молитву мою… Видишь, как умножились враги мои… Многие восстают на меня…

    – Это ты, монах?

    Ужаснулся. Всего от стены до стены шагов пять, не больше.

    Каменные стены, чуть тронутые колеблющимся светом лампадки, покрылись густо, как потом, каплями темной влаги, в углах, у самого пола, намерз лед. Капли на камне вдруг волшебно и страшно вспыхивали. Черная плесень прихотливо расползлась по стенам, будто монах разрисовал стены таинственными маппами. А может, правда, водил от тоски пальцем по стене – одно изображение накладывалось на другое.

    Погремев нескладно цепями, продолжая пришептывать, человек в грязной рясе, простоволосый, длинные волосы падали на лоб и на глаза, худой рукой отодвинул волосы в сторону, поднял голову и подслеповато, как крот, уставился на Крестинина.

    Глаза, правда, блеснули. Не как у крота, а быстро – по-волчьи, желтым.

    – Доколе имя мое будет в поругании?.. – хрипло шептал затворник, пристально вглядываясь из тьмы, чуть ли не обнюхивая Крестинина и жадно прикидывая про себя что-то. – Доколе будем любить суету, доколе будем искать ложь?.. Не пора ль приносить жертвы правде?..

    – Чего раньше не задумывался о таком?

    Затворник не заметил или не захотел заметить презрительной усмешки Крестинина. Зато за стенами ударила сторожевая пушка. Как бы напомнила Крестинину о текущем времени. Всего полчаса встречи были куплены им у дежурного преображенского офицера, и куплены дорого. Но, наверное, и такое бы не удалось, не имейся у думного дьяка Кузьмы Петровича Матвеева множества нужных связей.

    Повторил:

    – Чего раньше не задумывался о таком?

    На мгновение показалось, будто бывший монах усмехнулся – злобно и быстро, но это тоже, конечно, показалось. Человек в рванье, в цепях, сильно измучен, наверное, не раз избит, приморен голодом – какая уж тут усмешка? Так… Игра теней…

    Но глаза… Глаза волчьи!

    – Уходи. Не знаю тебя. Кто ты?

    – А всмотрись, – сдернув с головы шапку, Крестинин лицом обернулся к слабому свету.

    – Не знаю тебя… – кладя крестное знамение, низко опустив голову, сгорбясь в своем насиженном углу, забормотал бывший монах. – Изыди, сатана! Удались в места пустынные, в леса дремучие, в пучины морские, куда божий свет не достигает… Не звал тебя… Уходи…

    Крестинин покачал головой:

    – Откуда в тюрьме столь старая иконка?

    Прозвучало как – украдена, наверное.

    Человек в рясе погремел цепью, будто пытаясь выпутаться из тяжелых желез, нехорошо закашлялся.

    – Она не старая… – неохотно, но объяснил, присматриваясь к Крестинину. – Так ее богомаз написал… Звали богомаза Иваном… Иван Новограбленный – может, слыхал?.. Я с сей иконой не расстаюсь, с нею свершаю подвиги. Терплю скорби, кладу молитвы, принуждаю себя сносить все, что пало и еще падет на меня. Власти, ако козлы, пырскают на меня, я терплю. Добрый архиепископ Феофан и тот поверил злым наговорам, отвернулся… – Странно намекнул: – Бумаги, составленные мною, чужими людьми, как свои, распространяются… А иконка мне помогает… Это хорошая иконка, а то ведь как ныне пишут? Подладят голову да точечки ткнут. Вот и весь образ, ничего святого… А с этой иконкой я многое свершу… Вот чувствую, предстоит мне еще свершить многое такое, о чем позже разными голосами будут повторять…

    – Скромно ли говорить такое?

    Монах усмехнулся:

    – Истинно благочестивые люди подвигов своих не скрывают.

    – Теперь вижу – ты.

    Монах опять усмехнулся, уже без притворства, открыто. Обнажил в усмешке плохие зубы, упрямо наклонил голову:

    – А сомневался?

    Узнал, конечно, сразу узнал Крестинина.

    Будто пряча глаза, вновь по-волчьи вспыхнувшие, но на самом деле пряча нехорошую усмешку, какое-то нехорошее нетерпение, монах загремел железами, завозился в мрачном углу:

    – Нечестивые уже натянули луки… Стрелы бессердечно приложили к тетивам… Стреляют во тьме в правых сердцем…

    – Неужто говоришь о тайном господине Чепесюке? – безжалостно усмехнулся Иван. – Неужто вспомнил стрелу дикующего, поразившую сердце тайного господина Чепесюка?

    Монах не ответил. Шептал, низко наклонив голову:

    – Когда разрушены основания, что сделает праведник?.. Не на нож ли толкаешь, упрямя сердце?..

    – Неужто вспомнил о государевом прикащике Волотьке Атласове? Неужто вспомнил нож, поразивший в самое сердце государева прикащика Атласова?

    Затворник смолк.

    Крестинин тоже замолчал.

    Много раз на Камчатке, много раз в Москве и в тихой Крестиновке раздумывал над будущей встречей, которая, считал, может когда-нибудь случиться. Много раз представлял вычерненные страхом глаза монаха, его упрямый, но сломленный страхом голос. А сейчас, когда такая встреча случилась, не чувствовал никакого торжества. Может быть, только сумрачное удивление… Как так?.. Вот пусть и в смыках, но сидит живой черный монах, поп поганый, а сколькие достойные люди преданы червям его странной властью?..

    Господь терпелив. Крестинин молча разглядывал прячущегося в углу монаха.

    Убивал государевых прикащиков. Убивал волнующихся дикующих. Ходил самовольно на новые острова. Копил награбленные пожитки, мяхкую рухлядь. Читал духовные книги. Произносил проповеди. Выучивал песнопения, смиренно распевал их в тюрьмах и в монастырях. Строил пустыни, ставил дома для скорбных духом и телом. Терпеливо и тщательно записывал в церковный синодик несчастливо погибших казаков. Обманывал, лгал своим и чужим, не брезговал никаким словом. Впадал в кощунство и в ересь. Снова лгал, вел среди походов обманные ясачные книги. Учинял чертежи краткого морского хода в богатую страну Апонию…

    Зачем человеку столько?

    Иван покачал головой. Его не пугал глухой шепот бывшего монаха, низко наклонившего голову. Ничему не дивился, будто так нужно – подвальная камора, обросшая склизкой плесенью, темная влага на стенах, лед в углах. Снаружи – солдаты, прислушивающиеся к каждому шороху, выше, на другом этаже, за столами, укрытыми сукном, густо испачканном чернилами, всякие казенные дьяки, думать не думающие о том, что под их ногами, под полом их приказа, под грязным деревянным полом, который они привычно и ежеминутно попирают, находится ад, которого все боятся.

    – Свет и спасенье… Крепость жизни… Кого страшиться?.. – снова забормотал монах, подняв голову, не сводя с Крестинина блестящих, как в болезни, глаз. Сильные приступы кашля прерывали его бормотание. – И если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, и если захотят они пожрать плоть мою, пусть сами преткнутся и падут… И если ополчится против меня целый полк врагов и противников моих, пусть не будет им никакой удачи, пусть их не убоится сердце мое… И если восстанет на меня сама война, пусть даже тогда буду надеяться… Разве не одного всегда просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни всей жизни моей и чтобы созерцать красоту Господню и посещать дом его?..

    Крестинин усмехнулся:

    – А разве не ты, брат Игнатий, на Камчатке бунтовал казаков прямо в Божием храме? Разве не ты призывал казаков прямо в Божием храме браться за оружие? Разве не ты в неизмеримой подлости своей кричал: да будет проклят тот, кто останется в храме?

    Иван не ждал ответа. Он, собственно, и спрашивал только для того, чтобы отвлечь монаха от перевираемых им псалмов. Знал, заточенный в подвал человек, озлобленный, приговоренный к смерти, часто равнодушен к словам. И был удивлен, услышав:

    – Правды хотел…

    – А фальшивая грамотка для казачьего головы прикащика Атласова? А убитые на Камчатке государевы прикащики? А брошенные на островах неукротимый маиор Саплин и другие казаки? А убиенный дикующими тайный господин Чепесюк? А проданный в рабство тот же неукротимый маиор и убитые тобой его люди?

    Монах смиренно шептал:

    – Глас мой будет услышан…

    Крестинин перебил:

    – Так что ж о прикащике Атласове?..

    – Все смертны, – невнятно ответил монах.

    – Казачий голова не от старости умер. От ножа умер. И другие прикащики на Камчатке умерли вовсе не от болезней.

    Глаза из темноты вновь блеснули:

    – Великое дело – прикащиков на Камчатке резать!

    – Вы ж вместе служили!

    – А прикащик Атласов Данилу Беляева зарезал ножом – вот чего хорошего? Он хуже зверя был, меня подолгу держал в смыках. Меха отнимал у промышленных людей, мог плюнуть в лицо. Против своих же людей, чтобы держать в повиновении, настраивал дикующих. Стало страшно отходить от городьбы острожка. Разве не грех? Мухомором себя травил. Нападал на каждого.

    – А прикащик Чириков? А прикащик Миронов?

    – И те много грозились, на руку были нечисты, потому и пролилась кровь. В России всегда так…

    Спохватившись, забормотал:

    – На тебя уповаю, Господи…

    И вновь упрямо блеснул глазами:

    – Молчи и не мучай. Терплю за свои грехи… Видел однажды – по реке святой человек плыл на мельничном жернове, я так никогда не смогу… Не удостоюсь… Господь всех создает людьми, но страдаем все, а святым становится один… Конечно, не свят, но стремлюсь к чистому. Далеко ходил, много видел. Путь знаю к богатой стране. Добрый архиепископ Феофан еще вспомнит обо мне, скажет, зачем безвинно терпит смиренный брат по вере? Скажет, много уже терпел сей смиренный брат. Напомнит знающим людям, что только тот брат Игнатий ходил в дальний путь…

    – А кровь? – напомнил Крестинин.

    – А кровь, что ж?.. Кровь отмолю… – хрипло ответил монах. – Поставлю пустынь на Камчатке. Поставлю Успенский храм на реке. Я уже многое отмолил. Когда постригался, вместе с рясой получил имя Игнатий. Много дней и ночей провел на коленях перед иконами. Смиренно и втайне свершал подвиг веры. Думал, все отмолю. Думал, все отмолю, очищусь, в тихой келийке смиренно доживу жизнь, умственно познавая ход живого. Но стало в монастыре тесно. Вышел запрет о недержании в келиях чернил и бумаги. Одно только и было, что не привинчен на цепь, а все остальное, как везде. Устав, попросился в Тобольск, но якуцкий архимандрит Феофан, собака, не узрел смирения в моих глазах. Сомневаешься, сказал. Сомнение, сказал, разрушает веру. Все мои жалобы в Кабинет Его Императорского величества, в Правительствующий Сенат, в Священный Синод рвал самолично. А я ведь на свой кошт просился и в Тобольск, и в Москву, хотел в приказе честно изложить краткий ход в Апонию. А нечестивый архимандрит, остервенясь, бил меня плетью, руку сломал, вымучил весь мой келейный скарб, насильно сделал строителем Покровского, потом Спасского монастырей…

    – А ты унес церковные деньги.

    Глаза монаха вспыхнули:

    – Гляжу, ты мою жизнь изучил! – И, вскочив, громыхнул цепями: – А мои деньги где? Если взял церковные, то только потому, что сильно спешил. В монастыре архимандрит все у меня отнял, а другое еще до пострижения вымучил жестокий прикащик Петриловский. Этот вообще имел ненасытное лакомство на хищения. Он служивого человека Алексея Бурова за совсем малое запорол вилами. Разве ж человек?

    Погремел железом, сказал печально:

    – Снова в смыках сижу.

    Перекрестился:

    – Даже воробей не смеет погибнуть без Божией на то воли, не допустит Господь и моей смерти. Его волею ведомый уходил из тюрем, из монастырей, плавал по морю, зимовал в ледяных горах. Его волею пришел в Якуцке к господину капитан-командору Витезу Берингу, отправленному императором искать Анианский пролив…

    – От правосудия хотел скрыться!

    – Правду людям желал открыть! – Монах задохнулся. – К господину капитан-командору шел с чистой душой. Мог принести большую пользу. Показал подробный чертежик пути в Апонию, показал расписание всех островов. Даже господин губернатор Долгорукий советовал господину капитан-командору Витезу Берингу прибрать меня к экспедиции как человека, много знающего…

    – Уйти хотел от наказания, потому и не взяли!

    – Взяли бы, – возразил монах, – только господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг стал препятствием. Лег, как камень поперек ручья. Оказался не вовремя рядом с господином капитан-командором, человеком медлительным, но много думающим, сей нетерпимый лейтенант. Увидев черную рясу, расстроился. Сказал, что, если ступлю на палубу какого судна, он самолично морским кортиком ссечет мне уши и нос и бросит рыбам. А про чертежик сказал, что лгу я. Было видно, что в гордости своей господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг сам стремится первым пройти к Апонии. Был страшен, бесы гудели в нем. Курил трубку, сильно ругался, тыкал в лицо толстым пальцем. Я смиренно ушел. К якуцкому казачьему голове Афанасию Шестакову ушел. На свой кошт…

    – На украденные деньги!

    – На свой кошт! – яростно возразил монах. – Сам построил судно, сам спустился на нем по Лене, ища выхода в океан, только вмерз в лед в низовьях. На упряжке собак вернулся в Якуцк, а собачки дороги в тех местах, а я ведь и судно потерял… В Якуцке Афанасия Шестакова, хорошего человека, уже не застал. – Монах перекрестился. – Не было на то воли Божией. Сшел Афанасий к чюхчам немирным, в страну коряков. Там и нашел судьбу – коряцкую стрелу в горло. А я…

    Громыхнул железом:

    – А я снова в смыках…

    Вдруг спросил:

    – А капитан-командор? Снова идет?

    – А ты откуда знаешь? – негромко спросил Крестинин, помня, со слов думного дьяка Матвеева, что все связанное с новой экспедицией капитан-командора Витеза Беринга, как и в первый раз, при Петре Алексеевиче, держится в самом строгом секрете.

    – Сорока принесла на хвосте. – Монах тяжело перевел дыхание, добавил раздраженно: – Без меня им не обойтись. Один я знаю путь к Апонии, а сижу на цепи… Посланные вновь заблудятся.

    Тяжело вздохнул:

    – Не достроил величественный свой храм государь император Петр Алексеевич. Уже и своды возвел, уже и крепить начал, да не дал времени Господь. А теперь не достроенное царем Петром немцы и дураки губят.

    Зашептал смиренно:

    – В день скорби моей взываю… Велик ты и творишь чудеса… Наставь, о Господи, на путь твой, сердце утверди…

    Закончил неожиданно:

    – И пошли опять человека, который бы оскорбил меня и чтобы опять я бы его простил…

    Крестинин прервал невнятное бормотание монаха:

    – Где был, бросив нас на острове?

    – К югу ходил.

    – Где ж это?

    – Везде, где было угодно небу.

    Погремел цепями, как бы пробуя их на прочность:

    – Господь не допустил дойти до цели, наслал ужасную бурю. Будто специально меня, раба своего, хранил для чего-то другого, присматривал за мной внимательно. – Блеснул из тьмы болезненными глазами, переводя разговор: – Вот попрекают дружбой с душегубцом Данилой Анцыферовым. А я к тому Даниле, может, попал не по своей воле. Схватили по дороге люди Данилы, я не к ним шел. А они сказали: будешь с нами, шибко грамотный. Мне что, лезть на ножи? Не за жестокость особенную, а за грамотность выбрали меня есаулом. Сам знаешь, на Камчатке или убьют, или иди со всеми вместе. Вот я и пошел. А с того повалились на меня всякие чужие грехи…

    Помолчав, добавил хмуро:

    – От своих грехов не открещиваюсь. Казакам грамотность моя понадобилась. Писцовые книги вел, писал челобитные…

    – Фальшивую грамоту, которую несли прикащику Атласову, ты писал?

    – Я.

    – И прикащика резал ты?

    – Нет, резал Шибанко. А с ним Посников.

    – А третий?

    – Что третий?

    – Кто третий был?

    – Пыха… Будто не знаешь…

    – Знаю, что Пыха, да не знаю, кто он.

    Быстро переспросил:

    – Ты?

    Монах недоверчиво блеснул из тьмы болезненными глазами:

    – Как это я? Почему я?

    – А кто же?

    – Я же сказал – Пыха.

    Повторил удивленно:

    – Да твой же Пыха. Он рядом с тобой ходил!

    – Где?

    – Да на Камчатке, – монах недоверчиво закашлялся.

    – Значит, я встречал его?

    – Как это, встречал? – еще больше удивился монах. – Он постоянно служил тебе. А потом мы выбросили его на острове. Вкопали в песок на отливе, чтоб впредь не изменял.

    – Похабин?!

    – Он.

    – Ты что говоришь, монах?

    – Он, он, – уверенно повторил. – Федька Похабин. Когда-то вместе служили, после убийства прикащиков испугался Пыха, сбежал. Куда, не знаю. Позже увидел его уже при тебе.

    – Все лжешь, монах! Не боишься говорить такое?

    – Не боюсь, – закашлялся монах. – Правду следует говорить тем людям, кому она нужна. Чувствую, тебе сейчас нужна правда. Нет на свете чистых людей, есть только страдающие. Какими бы ни были люди, все их поступки всегда направлены только в сторону ада.

    – Как тебя понять?

    – А так и понимай… Нет невинных, есть страдающие… Спроси Пыху, Похабина, он ответит… – Монах усмехнулся. – Правда, теперь не знаю, ответит ли? Мы его в песок вкопали. Наверное, накрыло с головой приливом. – Монах снова усмехнулся. – Я видел разных людей. Даниле Анцыферову говорил: поплыли на острова, сядем на каких островах. Свою, пусть маленькую, поставим державу. Дикующие понесут ясак, построим русские избы. В России о нас никто знать не будет, решат, что сгинули в море. Все отмолим грехи. Но Даниле нравилось другое. Ему Камчатка нравилась. И воля. Воля, известно, всем нравится. Думать не хотел Данила о том, что камчадалы его боятся и терпеть не могут. Пошел, дурак, к Большой реке. Вот там камчадалы и заманили Данилу хитростью в специальный балаган, от ненависти к нему сами зажглись вместе с ним в балагане. Говорят, когда камчадалы сверху кричали нижним, чтоб выметывались из балагана, нижние так отвечали верхним: вы-де живите, а мы тут сгорим с русскими! Так не полюбили Данилу. Ну, и государев прикащик Атласов был не лучше. Это все только говорят – ирой, ирой! А он маленького полоняника апонца научил пить, тот умер в беспутстве от безмерного пьянства. Я, может, потому постригся в монахи, что больше сил не было смотреть, как наполнены жесточью человеческие сердца. Думал, совсем уйду из мира. Думал, сяду в тихой келийке, буду слушать пчел, думать об островах, о море, о дальних краях, где солнце светит лишь косвенно. Со временем сам поставлю маленькую церковку. Войдешь, перед глазами алтарь, позади небольшие хоры, наполненные светлыми образами святых. Каждый образ отделен от другого золотистыми столбиками, образующими как бы окна, и все блестит золотом, а с других сторон стены окрашены голубым… Низкие деревянные потолки, свечи, лампадки, иконы разные… И нерукотворный Спас с омоченными власами, и святцы, и Отечество, на которой Бог Отец с младенцем Христом на руках. И все не простые, все уютные, намоленные, вобравшие в себя шепотки тысяч и тысяч раскаявшихся людей… А однажды, думал, уйду далеко… Уйду далеко, но не в сторону ада… Отмолив свое, с благословения настоятеля уйду в леса черные, в блата, а может, и в древний скит, срубленный людьми еще старой веры. А может, на острова. Поселюсь на каком острову у тихого озера, где рыба плещется, где гогочет на берегу дикий гусь…

    Закончил горько:

    – Не дал Господь…

    3Глаза привыкли ко тьме.

    Там, где ничтожный свет лампадки хоть как-то освещал мрачные плоскости, Крестинин, вглядываясь, рассмотрел странные линии, прочерченные прямо по сырости.

    И странные овалы.

    И странные невнятные пятна.

    Может, монах, задиковав, в отчаянии рисовал на сырой тюремной стене лица врагов, чтобы плевать в гнусные глаза, чтобы колотить по гнусным харям кулаками, чтобы бряцанье цепей заполнило мертвую камеру? Что еще рисовать в тюремном подвале?..

    Ноги у Ивана затекли, он шевельнулся. Тотчас в дрогнувшем свете лампадки, в колыхнувшемся ее пламени волшебно вспыхнули на стене темные капли влаги. И вся стена, исчерканная пальцем монаха, показалась Крестинину маппой.

    Он наклонился. Блеснули капли влаги, плесень, кажущаяся черной. Длинные линии, изгибающиеся вниз, к югу…

    Маппа?..

    Свет лампадки.

    Свет колеблющийся, печальный.

    Мысленно увидел катящиеся морские валы, а над ними, сквозь тонкий, как бы размытый туман, неясные очертания островов…

    Задохнулся.

    Путь в Апонию!

    На север, как дикий рог, выгнулась земля, кончающаяся мысом, названным Святой Нос. Иван привычно упал взглядом вниз, на Камчатку, похожую на елку, так густо зарисовал ее палец монаха реками. Некоторые реки бежали столь близко друг от друга, что уже и не имели берегов – капли слились, сплошь покрывая стену сыростью.

    Тюремная маппа…

    Волшебно вспыхивали темные капли влаги, тускло высвечивался в углах лед. Маппа как бы оплывала, таяла, покрывалась сыростью испарений и все равно оставалась таинственной. И длинная цепочка островов уходила вниз – к югу.

    – Видишь, Шумчю… – хрипло выговорил монах и, громыхнув цепью, жадно вытянул палец к стене. – Это остров Шумчю… Я с Данилой и с его людьми на байдарах ходил на остров за три часа с Камчатки… А это Пурумушир… Дикующие ткут холсты кропивные, а к ним приходят апонцы… Но редко… Чаще их просто волной выметывает…

    – Там продал дикующим неукротимого маиора?

    – А чего ж? – смиренно согласился монах. – Иль лучше было зарезать?

    Перекрестился. Сказал совсем непонятно:

    – Сам видишь, страдаю за доброту.

    Добавил:

    – Дикующие говорят, что приходят к ним иногда апонцы.

    – По делу?

    – Больше по несчастью, – смиренно объяснил монах. – Их Господь не пускает к нашей земле, а они плывут. Тогда Господь насылает на апонцев бурю. А они все равно плывут. Везут лаковую посуду и шелк. Сам брал у дикующих такие необычные вещи. А еще золотые пластинки брал у дикующих. По тем пластинкам всякие хитрые письмена, будто птицы, прыгая, наследили. Называются – апонские гиероглифы.

    – А дальше?

    – За полдня при тихой погоде можно дойти до другого острова.

    – Онникутан?

    – Ну… – кивнул монах. – Бьют на том острове морских бобров…

    С тоской провел пальцем по влажной стене:

    – Сам видишь, как много островов…

    Перечислил жадно:

    – Кукумива… Сияскутан… Мотого… Ушишир…

    – А дальше? – жадно спросил Крестинин. Вдруг вылетело из головы, зачем явился в тюремный подвал. Забыл, что за стеной прислушивается к тишине тюремная стража. Как когда-то на Камчатке, опустился на корточки рядом с монахом, жадно всмотрелся в оплывающую сыростью стену. Не спускал глаз с мерцающих капель, с темных пятен обозначенных монахом островов, нежно протянувшихся цепочкой по всей стене до самого пола.

    – Араумакутан… – хрипло откашлялся монах. – Сам не видел, но дикующие говорят, что есть на острове Араумакутан огнедышащая гора. Иногда так дышит, что не видно солнца. На остров Араумакутан дикующие не ездят, а если ездят, то с осторожностью, как на опасную охоту. И добрых духов сильно просят помочь… Дальше – Сияскутан. Там у дикующих ярмарка, сходятся на Сияскутан со всех островов… А рядом малые – Икарма, Машауч, Игакту. На них не бывал, пронесло бусу стороной. Ветер столь сильно дул, что вершины волн срывало, несло горизонтально. Все даже не в тумане, а как бы в настоящей воде, только рыба в снастях не плавала… А дальше… – сказал монах, почему-то крепко зажмуриваясь, почему-то странно отворачиваясь от руки Крестинина, которой тот вел вслед за рукой монаха. – А дальше Шикоки… И Кетой… И Симусир…

    – Почему бросил на Симусире? – не отрываясь от волшебной карты, спросил Крестинин. – Почему оставил нас на верную смерть?

    – Стремился в Апонию.

    – А нас на смерть оставил.

    – А с вами был господин Чепесюк. Он бы в Апонию не пошел, я по глазам видел. А за вас я и не опасался. С таким, как господин Чепесюк, не погибают.

    – Он первый погиб.

    – Значит, так суждено было.

    – Гореть тебе в аду, монах, – без ненависти пробормотал Крестинин. – В аду тебе гореть. Проси Бога о милости.

    Брат Игнатий оглянулся в колеблющуюся тьму, будто почувствовал там кого-то, потом снова уставился на руку Крестинина, на которой не хватало указательного пальца:

    – Ничего не надо просить. Особенно у Бога. Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. – Зашептал глухо, невнятно: – Я днем вопию и ночью. Душа насытилась бедствиями. Жизнь приблизилась к преисподней. Сравнялся с нисходящими в могилу…

    Шептал, перевирая, псалмы, растягивал слова, как в песнопении, а взгляд не отрывался от сырой стены-маппы, по которой путешествовала рука Крестинина.

    – Нет во мне ярости… Вот как сильно звал Данилу Анцыферова – плывем на острова, отделимся от России! Нет, побоялся Данила. За страх Господь и покарал Данилу огнем… И прикащик Атласов остановился на полпути. За то Господь покарал и Атласова…

    Удивился вслух:

    – Но я-то! Всегда стремился! Знал путь к Апонии! Почему же сижу в цепях, в сыром подвале? Разве сюда шел?

    – Доброе дело грехом не делается.

    – Молчи! – Монах стремительно обернулся к Крестинину, глаза по волчьи сверкнули во тьме. – Кто ты, чтобы судить меня?

    – Сам знаешь – кто. И сам без крови, столь обильно тобою пролитой, почти дошел до Апонии.

    – Молчи! – В глазах монаха зажглась желтая ненависть, ледяная, как звезды в морозную ночь. – «Почти дошел!..» Если почти и дошел, то благодаря моим трудам, благодаря моей утерянной в Санкт-Петербурхе маппе. За все спасибо мне должен сказать. Даже за то должен сказать спасибо, что оставил тебя на острове. Не оставил бы, рано или поздно ужасный господин Чепесюк все равно спросил бы тебя: а ну, говори, кто учинил ту маппу? Господин Чепесюк многое хорошо знал…

    Усмехнулся:

    – Ты жизнь прожил чужую…

    – Как ты сказал, монах?

    – Жизнь прожил чужую…

    – Я путь искал в Апонию!

    – Может, и так… По чужой маппе…

    Вот оно, без отчаяния, даже с некоторым равнодушием, даже с неким странным холодком, подумал Крестинин. Жизнь прожил чужую! Прав был старик-шептун. Сбылись все его предсказания.

    Но ведь сам шел! Почему чужую?

    Пусть не по собственной воле, пусть сначала подтолкнули, но сам, сам шел!

    И чугунный господин Чепесюк это видел. Какая ж чужая жизнь?..

    Но обожгло душу холодом. Все, все так, как говорит монах! Каяться надо. Не окажись при мне маппы Козыря, Усатый не обратил бы внимания на мелкого секретного дьяка. Не окажись рядом со мной тайного господина Чепесюка, не дошел бы и до Якуцка…

    Жизнь прожил чужую..

    Прислушался к шепоту монаха:

    – Разве во мраке познают чудеса?..

    Но монах, кажется, забыл уже о своей вспышке.

    Успокаиваясь, нехорошо покашливая, монах снова вглядывался в причудливо вспыхивающие капли влаги, в темную слизь плесени, будто правда катились по морю зеленовато-черные валы, подернутые пеной, всклоченные ветром, ударившим от высоких берегов некоего острова, целиком состоящего из огнедышащей горы…

    – А далее Итурпу. Там кых-курилы живут. О том рассказал мне апонец по имени Шитанай, он сам не раз бывал на острове Итурпу. Говорил, что там растут леса, что там много медведей, что ни у кого не состоит в подданстве местный простой народ кых-курилы…

    Неожиданно слабым голосом выдохнул из тьмы:

    – Вот хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет. Знаю, живет там богатый народ. Все у них есть, никому не платят ясак, только души у них во тьме, тоскуют перед деревянными идолами…

    Кенилля…

    – Каждый в невежестве погибает, не зная, не ведая о спасении…

    Кенилля…

    – Хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет. Готов нести любые лишения. Вот несчастен, истлеваю в подвале. Да почему, Господи, ярость Твоя меня сокрушает?

    Шептал, жадно вглядываясь в сырую, исчерченную пятнами и линиями стену:

    – А там дальше Матмай… Самый богатый остров…

    – Почему так думаешь?

    – Так рассказал апонец Санима. Там широкие берега. А на широких песчаных берегах – малые тапочки, все с одной ноги, и ломаная лаковая посуда, и всякая снасть. Что море отберет у апонцев, то, изломав, выбросит на широкие берега. Апонец Санима сам рассказал. Апонская обувь, обрывки платья, разбитые бусы, бамбуковая снасть… Откуда все это, если не с близкого острова?.. А он самый близкий в тех краях… Матмай… – Странно скосил желто по-волчьи сверкнувшие глаза на лишенную пальца руку Крестинина.

    Крестинин усмехнулся:

    – Боишься, монах?

    – Чего?

    – А того, что один уйду к островам. Не с капитан-командором Витезом Берингом, а сам, один уйду. И по своей собственной маппе. А ты здесь навсегда останешься. Понимаешь, монах? Навсегда. Будешь гнить в сырости да сочинять маппы на заплесневелой стене.

    Наступило молчание.

    Потом монах медленно поднял голову.

    Его глаза горели желтым волчьим огнем.

    Не держи его цепь, наверное, кинулся бы. Сказал с ненавистью:

    – В жизни только одного человека боялся – тайного господина Чепесюка. Сразу, как увидел, испугался. В тайном господине Чепесюке смерть стояла, как вода в озере, я это с первого взгляда увидел. Но где сейчас тот господин Чепесюк? Кого мне теперь бояться?

    – Меня, – твердо сказал Крестинин. – Я к робким иноземцам пойду, а тебя не будет на свете.

    – Ты не пойдешь.

    – Это почему?

    – В деревеньках своих сопьешься!

    – Никакого зелья давно не беру в рот. Многие годы не беру в рот никакого зелья.

    – А я говорю, сопьешься!

    Наступила тишина. Свет лампадки терялся в сырости. Негромко громыхнули железы. С неуловимою насмешкой монах спросил:

    – Где палец потерял? – Он все еще смотрел на руку Крестинина.

    – Зачем тебе знать?

    – Всегда хотел об этом спросить.

    – В Сибири…

    – Когда шел к островам?

    – Нет, раньше…

    – Гораздо раньше?

    – Гораздо… Еще мальчишкой был… Что тебе до того, монах?..

    Монах перекрестился:

    – А вижу тебя насквозь. Всего тебя вижу. Ты в детстве получил такое увечье, оно как особый знак.

    – Почему так думаешь?

    – А потому, что вижу тебя насквозь, – угрюмо усмехнулся монах. – А еще думаю, что крест на груди носишь не свой.

    Крестинин отпрянул:

    – О чем ты?

    – А то не знаешь?

    – Как понять тебя? Говори ясней. Знаю, не раз ты видел крест на мне. Но почему думаешь, что не мой?

    – А потому, что ты крест сорвал с одного мальчишки. А это я был. Под Якуцком. Давно…

    Непонятно добавил:

    – Ковчег в море и ковчег в тесном озере. Разве не видно разницы?

    Зашептал быстро:

    – Я тебя еще на Камчатке узнал. По кресту. И по искалеченной руке. Коли б тогда, в сендухе, когда вязали отца, не промахнулся ножом, все могло по-другому сложиться.

    Сухо заключил: «Коль бьешь ножом, не промахивайся».

    Крестинин задохнулся:

    – Ты?

    Монах закашлялся.

    Потом негромко рассмеялся.

    В глухом подвале, при незначительном свете, испускаемом лампадкой, этот его смех прозвучал угрожающе.

    – Ты, наверное, написан мне на роду. Я всегда тебя помнил. Не знал, где ты, ничего не знал о тебе, из памяти выбросил, а все равно помнил. И в Якуцке сразу узнал. Долго присматривался. Потом решил, что Господь тебя специально послал мне навстречу. Так и решил, что как только построишь судно, так отниму его у тебя. Помнишь, на Камчатке твои люди исчезли? Наверное, догадываешься, что они не просто так исчезли? Если бы не тайный господин Чепесюк, ты бы тоже совсем исчез. Я тогда сразу решил, что как только выйдем в море, так высажу тебя на каком острову или просто брошу за борт. Что допустит Господь, то и будет. Только тайный господин Чепесюк все время мешал…

    Монах зябко повел плечом, лишь угадываемым во тьме:

    – Никого никогда не боялся. Собственного отца-убивцу не боялся. Государев прикащик Атласов в смыках меня держал, грозил пищалью, бил палкой, я и его не боялся. Данила Анцыферов при самой первой встрече хотел повесить меня, а я и его не боялся, стал при Даниле есаулом. Только тайный господин Чепесюк наводил на меня содрогание, как змея. А ты казался неумным… Пока не заговорил об Апонии…

    Хрипло вздохнул:

    – Сердце болит, как хочу в Апонию! Я вот всю жизнь всеми силами иду к ней, а ты легкой попрыгушкой – и почти там. По пьяному делу, по чужим маппам – и почти до Матмая… Мыслимо ль?.. – Голос монаха дрогнул. – Меня, наверное, казнят… А ты правда пойдешь в Апонию?

    – Правда.

    – Врешь! Сопьешься, собака!

    Опять наступила влажная темная тишина.

    Вспомнил Иван: Сибирь, сендуха, олешки мекают. Посреди пустой тундры ураса, крытая ровдугой, на пороге казак с пищалью в руках – лешак сендушный, отчаявшийся, убивца родной жены. «Вали его!» Крик, шум. Крестинин-старший, может, сразу скрутил бы убивцу, только жилистый мальчишка все бросался на него с ножом…

    При бледном свете лампадки Иван изумленно вглядывался в лицо расстриги-монаха брата Игнатия. Да он ли? Как узнать? Крестинин-старший сапогом сперва отбрасывал дикого мальчишку, потом крикнул Ивану, тоже мальчишке: «Ударь его!» – но дикий мальчишка, злой, верткий, не давался, все бросался и бросался с ножом. Сцепились. Тогда Иван и сорвал с мальчишки крест, а мальчишка палец ему отсек…

    Кровь.

    Везде кровь.

    Повязали отца, повязали мальчишку.

    Уже связанный, мальчишка сверкал черными глазами: «Убью!»

    А вечером вышел к костру старик-шептун. Жить будешь долго, предсказал Ивану странно. Обратишь на себя внимание царствующей особы, полюбишь дикующую, дойдешь до края земли, но жизнь проживешь чужую…

  

  
    Глава V Послание к коринфянам Ноябрь 1742 г., Крестиновка

    1– По отдаче денных часов баталия только началась…

    Полковник Яков Афанасьевич Саплин обернулся и мелко, но с большою охотою и силой засмеялся. В круглых темных глазах горела неукротимость, нисколько не пригашенная годами.

    – А фельдмаршал Миних приказал подполковнику Манштейну встать во главе отряда в двадцать человек и немедленно арестовать фаворита. А если герцог Бирон возразит в чем, приказал, убить на месте без пощады указанного герцога. Бирон, известно, зло. После шведа, может, главное.

    Полковник Саплин перевел дыхание и понизил голос, не желая, чтобы возница услышал его:

    – Подполковник Манштейн, следуя сей официи, приказал выбранным гвардейцам следовать за собой в некотором отдалении. Часовые беспрекословно пропустили подполковника, считая, что, как всегда, Манштейн идет к герцогу по какому-то важному делу. Так подполковник дошел беспрепятственно до дворцовых покоев. Не зная, однако, в каком именно покое спит фаворит, подполковник впал в некоторую олтерацию. Чтобы избежать шума и подозрений, ни к кому нельзя было обращаться, хотя в коридоре появлялся кто-то из слуг. Не желая терять время, боясь иметь несчастие получить в будущем неудовольственный ордер, подполковник Манштейн, чтя строгие принсипы, проверил несколько двустворчатых дверей и легонько толкнул ту, которая показалась ему незапертой. Она и оказалась незапертой, в чем, конечно, вина нерадивых слуг, забывших задвинуть верхние и нижние задвижки, а тем самым испортивших диспозицию фаворита. Открыв дверь, подполковник Манштейн сразу обнаружил большую кровать, на которой глубоким сном почивали герцог и его супруга. Не забывая своей официи, подполковник подошел к кровати и резко отдернул занавеси. Герцог и его супруга проснулись и вскрикнули. Так оказалось, что без всякой стрельбы пал фаворит. Впрочем, – довольно мрачно заметил полковник, – крики в тех покоях давно звучат… Всякие крики, даже страшные… Видишь, как хорошо, что мы не слышим дворцового эха…

    Полковник Яков Афанасьевич Саплин еще сильнее понизил голос, от чего неистовство его только возросло:

    – А подполковник Манштейн оказался с той стороны, где лежала герцогиня, поэтому герцог сумел вскочить с кровати. Но и в такой невыгодной диспозиции подполковник не потерял лица. Догнав фаворита, крепко держал его, пока не подоспели гвардейцы. Говорят, фаворит при этом сильно ругался по-немецки и, не оглядываясь, сыпал ударами направо и налево. Гвардейцы, осердившись, вытащили герцога во двор, там повалили ударами прикладов на землю и, чтобы не кричал, вложили в рот носовой платок. А руки фаворита связали длинным шарфом одного из офицеров. Потом нагого, чтобы впредь не забывал принсипов, снесли до гауптвахты и только там накинули на фаворита простую солдатскую шинель.

    – А затем?..

    – А затем без всякого уважения бросили в поджидавшую у гауптвахты карету фельдмаршала.

    – А ты, Яков Афанасьич? – негромко и настороженно спросил Крестинин.

    – А я что?.. Я в деревне… – опечалился бывший неукротимый маиор. – Дни провожу в экзерцициях. После фриштыка, утреннего кушания, хожу на рыбные пруды, о чем не раз рапортовал тебе. У меня в прудах любая рыба растет. Прямо как на Камчатке. Такая выдается в иное лето, что средняя пушка меньше весит. А если бы оказался во дворце в тот день…

    – Молчи, Яков Афанасьич! Совсем законов не боишься.

    – Какие законы? – удивился бывший маиор. – Нет, Иван, в России законов.

    – То есть как нет? А что есть тогда?

    – Гвардия! Только гвардия! Ничего, кроме гвардии! Толстая Нан знала, что делала, когда прибавила к преображенцам и семеновцам своих верных измайловцев и конногвардейцев.

    Рубанул рукой:

    – Хамшарен!

    – А Бог, Яков Афанасьич?

    – На Бога надежды слабы.

    – Зачем говоришь, как брат Игнатий?

    – Не поминай попа поганого. – Выругался. – Неужто он еще жив?

    – Не думаю. Но узнать трудно. После того как год назад взяли графа Андрея Ивановича Остермана, думный дьяк Кузьма Петрович совсем отошел от дел. Пытался, правда, поговорить с Семеном Андреевичем Салтыковым, да какой от того толк! «Монах Игнатий? – удивился Семен Андреевич. – Да кто такой?» У него, у Семена Андреевича, в руках вся московская контора Тайной канцелярии, а он как бы совсем ничего не знает. Повторил: «Монах Игнатий? Не знаю». И посмотрел на Кузьму Петровича так, будто хотел в него глубоко проникнуть…

    Крестинин вздохнул:

    – Думаю, что нет уже давно на свете брата Игнатия. Считай, что и не было никогда.

    – Не брат он, а поп поганый!

    Коротко передохнув, воздуха не хватило, Крестинин медленно покачал головой:

    – Время такое, что страшно, Яков Афанасьич. Сам сижу в деревне, на десяток верст ни одного соседа, а все равно страшно. Признаюсь, даже на Камчатке не было так. Увижу пыль на дороге или сквозь пургу крик, сразу думаю – а что там за люди скачут, кто такие пылят? Может, за мной едут? Может, получен на меня приказ? Может, вспомнили загадочного тайного господина Чепесюка, теперь едут с вопросами? Раньше гостям радовались, теперь боимся. Раньше гость приезжал, чего только не наслушаешься. А теперь новости одни. Только и слышишь: этого дворянина взяли, и этого дворянина взяли… Этот дворянин пропал, и этот пропал… Известных графов, князей, людей из самых древних русских родов – всех выводят… Кругом шпион на шпионе, не протолкнешься. В Москве, в Санкт-Петербурхе страшно зайти в кабак. Немедля подслушают, немедля прицепятся, после второй чаши крикнут слово государево. Люди на улицах боятся друг друга, не смотрят в глаза, ночью не спят, прислушиваются к шуму – а что это за пролетка остановилась у ворот? А чьих это лошадей цокают у ворот копыта? А почему это светится у ворот чужой фонарь? А не за хозяином ли пришли гвардейцы?.. Люди исчезают, Яков Афанасьич, будто их никогда не было. И никто не может сказать, где они, что с ними. Может, навсегда высланы в сторону Сибири, а может, в Москве убиты… Тайная канцелярия, Яков Афанасьич, работает без суда, в Тайной канцелярии нынче вообще не ведут никаких бумаг, а высылая человека в Сибирь, еще и имя ему меняют…

    Наклонился к полковнику:

    – Вот где нынче граф Андрей Иванович Остерман, где известный оракул?..

    Усмехнулся:

    – Вот то-то! Пошел по следам светлейшего князя Меншикова – и тоже выслан в Березов.

    Сам удивился:

    – Как поступил со светлейшим князем Меншиковым граф Андрей Иванович Остерман, так теперь и с ним самим получилось. Правда, светлейший из Санкт-Петербурха выезжал с поездом почти царским. Четыре кареты с запряжкой в шесть лошадей, да полтораста берлин, да одиннадцать фургонов и сто сорок семь слуг. Это уже позже у него все отняли. А граф Андрей Иванович просто исчез. Вот тебе и оракул. Не догадался. А может, догадывался, только сделать ничего не мог. Выслан тихо в Березов… И ты бы, Яков Афанасьич, висел сейчас в петле или в цепях шел в Сибирь, кабы думный дьяк не устроил мне аудиенцию с императрицей… За тебя просил, падал на колени. Анна Иоанновна, царство ей небесное, сам знаешь, ответила от души… Так что молись за душу графа Андрея Ивановича Остермана, полковник Саплин. Коли б не он, был бы ты так далеко, как люди и не ходят…

    – Я человек военный, – ответил полковник Саплин и неукротимо пристукнул кулаком по острому колену. – Куда отправят, туда и пойду. Я первое слово в жизни произнес – солдат. Рос, молчал, а потом первое слово произнес – солдат. Уже позже позвал – тятя! И совсем позже – мамка! Выслали б, я бы и в Березове не пропал. Многому научен. Когда-то от Москвы до Санкт-Петербурха мог доскакать за двое суток. Под фортецию чувств… Подкопы…

    Крестинин усмехнулся:

    – А кто платил за загнанных лошадей?

    – Сам платил. И сам дошел до Камчатки. И сам добрался до дальных островов. Многих немирных дикующих привел в полную десперацию, надежно охранял гору серебра. Коли б не поп поганый!

    – Знаю, Яков Афанасьич, – вздохнул Крестинин. – Ты везде дома. Неистов, неукротим и одарен громадным терпением. Я так не могу. Я бы не высидел столько лет на острове.

    – А в деревне?

    – Да мне и в деревне неспокойно, – пожаловался. – Часто подхожу к окну, прислушиваюсь, не едут ли гости? Страшно. Сам знаешь, сколько людей похватано только по одному делу кабинет-министра Артемия Петровича Волынского. На что оракулом считался граф Андрей Иванович Остерман, а и он, наверное, никак не предполагал, что потащат на плаху самого кабинет-министра. Ишь, моду взял, немцев ругать при дворе! А потом любимую карлицу императрицы изволил по щекам бить. Не стесняясь, вслух говорил, что якобы дура наша толстая Нан!.. Да, может, все так и есть, но молчи!.. Кто скажет, где сейчас кабинет-министр? Разве спасло Артемия Петровича его великое богатство?..

    Перекрестился на мелькнувшую по правую руку церквушку:

    – Взяли Артемия Петровича в тридцать девятом, а до сих пор все помню… И тридцать седьмой помню, и тридцать четвертый, и все другие годы, когда события крутились, как в ужасном водовороте… А теперь опять… Редкий гость появится, спрашиваешь о людях с опаской…

    Полковник кивнул. Что-то отразилось в выпуклых черных глазах. Сказал неукротимо:

    – Я гостей ни о чем не спрашиваю. Ко всему приучен. По виду гостя могу сразу определить, кого еще взяли. Как нымылан по запаху. Редкий гость появится, сразу веду его к прудам, в которых развожу рыбу. Пусть посидит над прудом, полным красивой рыбы. Пусть подумает. Рыбы, как понимаешь, не знают своей официи и отеческой аттенции государя лишены. И о судьбе своей не догадываются. Вот насмотришься на рыб, мнящих себя свободными, а потом хватаешь любую и в огонь. А ты говоришь, законы… Какие законы на святой Руси?

    Иван промолчал.

    – Ездить, правда, гости стали реже. Так это и хорошо. Дни провожу в экзерцициях, много думаю. Не поверишь, Иван, – полковник тревожно глянул на Крестинина. – Иногда странное со мной происходит. Войдешь в пруд по колено, в воде серебро мелькает, чешуя, как полукопейка, и вдруг таким ужасным пахнет на тебя от воды. Встанешь, и слезы в глазах. Где все? Где жены переменные? Где малая Афака? Где большая Заагшем? Где Казукч, Плачущая?..

    Где допоздна так сладко пели птицы…

    – …Где море с накатом, где сопка в огне? Где каменные отпрядыши за крутым берегом? Где сам берег – обрывистый, в водопадах, в непропусках, весь забрызган пеной? Где на камнях морская трава, нарезанная на ленты? Где круглое небо над головой?.. – Поморгал глазами удивленно. – Иногда не знаю – было ли все? Или только приснилось?

    – Было, – негромко, но твердо ответил Крестинин. – Но меньше думай об этом. И пусть лучше на берегу собственного пруда чем-то ужасным на тебя дохнет, Яков Афанасьич, чем в мерзком казенном подвале, а то в Березове или в Пелыме, где небо и земля сходятся…

    – Знаю, Иван.

    Крестинин перекрестился:

    – Мне такое, Яков Афанасьич, начало чудиться еще раньше…

    – Так ты книги читаешь.

    – Хочу постичь самого себя. Хочу понять, правильно ль существую? Даже монах брат Игнатий и то успел что-то свершить, а я?..

    – Опять поп поганый! Не поминай. Сиди в деревеньке и никуда не езди. Зачем тебе ездить, деньги портить? По списку очередного заговора сам по себе, смотри, бесплатно попадешь в Сибирь.

    – На Камчатку хочу, – вырвалось у Крестинина. – На острова хочу.

    – Молчи! Забудь! Разве тебя капитан-командор взял?.. – Выругался: – Хамшарен! И хорошо, что не взял. Говорят, что большая беда случилась на востоке с капитан-командором Витезом Берингом. Подробностей пока не знаю, но радуйся судьбе и прячься в деревне, Иван. Сиди тихо, помни, что теперь тебя и думный дьяк не защитит. Совсем одряхлел Кузьма Петрович. Да и где его покровители?

    – Я не гулять хочу, – упрямо повторил Крестинин. – Я путь к островам знаю.

    – Вот и молчи. Теперь все экспедиции считаются секретными, а ты такое говоришь вслух. По-хорошему, тебе даже о капитан-командоре следует забыть. А то спросят, откуда знаешь такое? Что ответишь? Сошлешься на исчезнувшего графа Андрея Иваныча?

    – А чего ж?

    – Молчи! – неукротимо повторил полковник. – Никуда больше не ходи, а то погибнешь, как капитан-командор. Никому не желаю такой страшной смерти. Лучше навести нас в Москве, моя супруга обрадуется.

    Похвастался:

    – У нас лучшие рыбные пруды в Москве. Супруга халат апонский оденет. Специально для тебя. По халату разбегаются диковинные птицы и растения, каких никто, кроме нас с тобой, никогда живьем не видал. После обеда в саду будем отдыхать на качелях. Выкурим по трубке. Приезжай. Я музыку выпишу.

    С забора шумно сорвалась ворона, возчик вздрогнул, взмахнул вожжами, лошадь пошла быстрей.

    – Вроде бы все как при великом государе Петре Алексеиче, а все равно не так, – выругался полковник. – Вспомню прежний Санкт-Петербурх, щемит душу. Нева под деревянными набережными, мокрые мельницы по берегам, по воде верейки да шлюпки, а то какой ботик появится. У воды сваи с железными кольцами, приставай где хочешь. На каждой набережной прогуливаются кавалеры в кафтанах шелковых да бархатных. Треуголки, шпаги, башмаки с огромными пряжками. У всех букли, а дамы в юбках, в самых широчайших, в круглых, на китовом усу – роброны, на версальский манер. На щеках румяна, мушки. А сделал шаг, окажется рядом шкипер, пахнущий морем. Или плотник с трубкой в зубах, в грубой куртке или в красной вязаной фуфайке, в грубых сапогах. Жизнь, Иван. Кипело все. И вот… Откипело… Говорят, великий государь Петр Алексеевич, умирая, слабой рукой вывел несколько слов неявственных на бумаге, из которых разобрали только: «Отдать все…» А что отдать и кому, того объяснить не успел. Перо выпало из рук. Позвал негромко цесаревну Анну, наверное, хотел ей дальше продиктовать, но, когда появилась цесаревна, говорить уже не мог. Два архиерея, псковский и тверской, стали увещевать государя, тогда, говорят, он снова несколько оживился. Его приподняли, он поднял руку: «Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня…» Даже повторил несколько раз: «Верую и уповаю…» А потом смолк. И только когда присутствующие стали с ним прощаться, произнес с большим усилием: «После…» И уже не сказал ничего. С того все и началось. Будто пролетел злой ангел. Вдруг тихо стало. Раньше до самой Сибири долетал стук топоров, визг пил, а теперь… Даже цельная гора серебра прекрасная Селебен и та брошена без присмотра…

    – Молчи, Яков Афанасьич. Возница услышит.

    – Вот видишь, – горько сказал полковник. – Уже и возниц боимся.

    И крикнул вознице, оттягивая кожаный верх:

    – Мужик! Кто в русском государстве самый большой дурак?

    Крестинин замер. К его удивлению, мужик, обернувшись, плутовато заулыбался, десятки морщинок весело лучились по обветренному лицу, впадая, как реки и речушки в пегую бороду:

    – Да мужик, ваше благородие.

    – Вот видишь! – обрадовался полковник, оборачиваясь к Ивану. – Мужик! А продолжи расспросы, почему да как, наш возница тотчас сделает вид, что он-то и есть самый наиглавнейший дурак. Совсем как наш думный дьяк.

    – Кузьма Петрович? – удивился Крестинин. – Это почему?

    – А потому! – обрадовался полковник. – Я теперь Лизку свою думным дьяком пугаю. Знаешь, спрашиваю, Лизанька, на кого похож твой Кузьма Петрович? Ну? – спрашивает. А бывают, говорю, такие старухи. Приходят в церковь, осматриваются, потом ладят свечку перед Михаилом Архангелом, а вторую под ногами его, как бы перед дьяволом. Священник, конечно, сердится, пеняет такой старушке: зачем, старая, неправильно ставишь свечки? Почему две? Почему одна под ногами? А старушка и не стесняется: все равно, говорит, мне помирать скоро. А я не знаю, мол, батюшка, куда пойду – в рай или в ад. Потому и ставлю две свечки, хочу друзей повсюду иметь.

    Крестинин усмехнулся:

    – Похоже, похоже на нашего Кузьму Петровича. Только ведь Бога не обманешь. Кузьма Петрович в жизни многим помог, а теперь, правда, совсем один, всеми покинут. Говорит загадками, живет уединенно. Скоро, наверное, совсем забудут про Кузьму Петровича.

    – А он, наверное, сам того хочет.

    – Ну, не знаю… Может, и так… Сейчас всем лучше оставаться незаметными, пока пронесет мимо облако вредоносной саранчи. Вот пронесет облако, тогда все вылезем из щелей глотнуть чистого воздуха.

    – Страшное говоришь.

    – Так получается.

    Они помолчали, глядя на каменные лабазы купца Стрешнева, как раз ехали мимо них. Потом Крестинин спросил:

    – Что ж дальше?

    – У тебя деревеньки, у меня пруды рыбные, – просто ответил полковник. – Не дам тебе заскучать, скоро пришлю в деревню ужасные отчеты тайной экспедиции господина капитан-командора Витеза Беринга, чтобы ты понял наконец, от каких ужасных опасностей уберегся. Обещали подробности не по официи. Не упустил случая визитацию кой-кому нанести и употребить вино с нужными людьми. Пришлю отчеты в деревню.

    Добавил мрачно:

    – Не по официи.

    – Конечно, – кивнул Крестинин. – Обещаю, что никому на глаза не попадутся те бумаги. – Вздохнул: – Господина капитан-командора Витеза Беринга жаль. Я б на его месте действовал совсем иначе. Но каждому дан свой путь, каждый по-своему выбирает. Один, как тайный человек господин Чепесюк, однажды умирает от стрелы дикующего, другой, как брат Игнатий, проливавший живую кровь, пропадает в безвестности.

    – Господин Чепесюк – человек государев, не поминай всуе, – со странной интонацией в голосе произнес полковник. – Жизнь, Иван, если не по официи, измеряется не количеством прожитых лет, а количеством добрых дел, тобою свершенных. Если судить по такому признаку, то тайный человек господин Чепесюк навсегда останется тайным. А вот брат Игнатий – в нем тайн нет. Как был поп поганый, так и останется.

    Задумался. Потом снова заговорил:

    – Я специальную тетрадь завел, Иван. Как бы продолжаю дело того монстра дьяка-фантаста Тюньки. Приезжай, увидишь. Все полезное, что узнал за всю жизнь, как в России, так и на островах, хочу изложить в той тетради. «Язык для потерпевших кораблекрушение», так прямо назвал тетрадь. Прячу ее в особый ларчик, а ларчик прячу еще дальше. В той тетради, Иван, все мысли мои и наблюдения, образы и обряды дикующих, предания старины. Подробно описал нравы переменных жен, почему прячу тетрадь даже от любезной супруги. Помру, тогда пусть читают. Особенная хвала государю Петру Алексеевичу вписана в ту тетрадь, но главное, Иван, занесены туда в определенном порядке самые разные и многие слова ительменов и коряков, чюхчей и камчадалов, слова мохнатых, помнишь, как монстр Тюнька того хотел? Коль такую тетрадь когда-нибудь распространить среди путешествующих в пространстве, то любой человек в будущем, будучи, как я, заброшен судьбою даже на самые дикие острова, сможет вступить в некоторую беседу с дикующими. А то ведь как получается? Дикующий видит, что ты бессильно лежишь на берегу, ну и идет к тебе. Может, с добрыми намерениями идет, может, просто по привычке держит копье в руке, но ты-то всего не знаешь. Ты боишься. Ругайся не ругайся, ведь трудно понять, что у дикующего в голове. Вот тут и приходит на помощь специальная тетрадь. Глянул по обстоятельствам, какое тебе необходимо слово, нашел в тетради и выговорил. Впредь всех путешествующих можно будет снабжать моей тетрадью.

    Задумался.

    – Я никуда, Иван, больше не хочу. Мне мой дом, моя супруга, мои пруды любезны. Оставшуюся жизнь буду «Язык для потерпевших кораблекрушение» совершенствовать.

    Вдруг спросил:

    – А ты?

    – Я к морю хочу, – упрямо сказал Крестинин. – Хочу увидеть острова, сивуча, морского зверя, услышать. Не знаю, к чему такое, но постоянно лежит сердце к востоку.

    – Не просись.

    – Почему?

    Полковник пожал плечами:

    – Под фортецию чувств… Полная десперация… Прочтешь бумаги капитан-командора Витеза Беринга, сам все поймешь.

    Добавил, помолчав:

    – Жаль мне тебя, Иван.

    – Почему?

    – Ты, так думаю, впадешь в тоску. Сильно долго держался. Я умею такое определять. Вижу по глазам.

    Крестинин засмеялся:

    – В казенном подвале поп поганый Игнатий тоже сказал мне – сопьешься, дескать. А ты теперь говоришь – впаду в тоску. А я, Яков Афанасьевич, сам знаешь, не пью уже много лет, и тоски у меня нет, пока рядом Похабин…

    Назвав имя Похабина, заметно помрачнел:

    – Ну, почему вдруг тоска?..

    Полковник угрюмо вздохнул:

    – Не зарекайся, Иван.

    И добавил:

    – Мы о себе не всё знаем.

    2Почерк писца, снимавшего копии с отчетов, оказался внятен, хотя и не без некоторой изощренности. Крестинин ни разу не споткнулся, не затруднился, разбирая литеры. Просто ледяной холодок, вначале как бы лишь показавшийся, к концу чтения с силой охватил его, даже заставил вскочить внезапно, зябко прижаться спиной и сжатыми за спиной руками к широкому горячему обогревателю печи.

    Господин капитан-командор…

    Господин капитан-командор Витез Беринг…

    Человек, которому Крестинин втайне завидовал, человек, к которому в свое время всяко старался пристать, человек, который медлительно, но с очень большим тщанием выполнял свой долг, очень несчастливо погиб вдалеке от Москвы и Санкт-Петербурха. С разрешения императрицы Анны Иоанновны после долгих сборов он все-таки ушел вторично на северо-восток, чтобы узнать наконец, да соединяются ли две суши – американская и азийская? Отойдя от суши, суда капитан-командора медленно двигались от Камчатки к северу, каждый матрос в три глаза следил за туманными берегами.

    Да и как иначе? Секретная экспедиция капитан-командора оказалась большим предприятием, обдумываемым годами, обдумываемым и исполняемым сотнями людей опытных и умелых. Правда, о мореплавателях, ушедших на судах в северную сторону, долгое время не было никаких известий.

    Но потом известия начали доходить.

    Сперва они казались смутными: в них упоминалось о берегах Америки и о некоторой удаче, но при этом и о больших бедствиях. Потом начали доходить известия откровенно тревожные, а уже они сменились на известия бедственные. Все это накладывалось на то, что уже знали: капитан-командор Витез Беринг так и не заслужил удовольствия царствующего дома. Никакой удовольственный ордер со стороны новой императрицы так и не был выдан капитан-командору.

    Крестинин всей спиной прижался к горячему обогревателю.

    «Жизнь проживешь чужую… Впадешь в тоску… Сопьешься в своих деревеньках…»

    Мысли лезли в голову несуразные, никак не связанные с бумагами экспедиции капитан-командора Витеза Беринга. Неявно, но стояло, стояло, стояло в сознании, что, попади он в ту экспедицию, сейчас бы лежал на холодном берегу, играло бы течение его трупом… Подбегал к столу, холодными руками разглаживал бумаги, внимательно всматривался в чертежи. От Шумагинских островов пакетбот господина капитан-командора Витеза Беринга «Святой Петр» шел все время на запад, вдоль цепи Алеутских островов, но всегда на некотором расстоянии от них. Когда с борта удавалось увидеть землю, считали, что это Америка. А если видели острова, то все равно считали, что это прибрежные острова, то есть американские. Дивились величине нового материка, края которого терялись в неизвестности.

    8 сентября 1741 года, как записал в дневнике походный натуралист экспедиции Георг Стеллер, на море разразилась сильная буря, которая привела офицеров пакетбота в уныние. Стали сомневаться, удастся ли вернуться домой? Даже рассуждали, не придется ли зимовать в той же Америке, а то и в Апонии?

    В Апонии! – задохнулся Крестинин. Георг Стеллер так и написал – в Апонии. Значит, понял, не имел этот Стеллер истинного представления о местах, где плыл пакетбот. Разве Апония лежит близко к берегам Америки?

    Взглянув на приложенный к отчету чертеж, Крестинин засомневался еще сильнее. Если некий казенный человек, подкупленный неукротимым полковником Саплиным, верно передал на чертеже масштабы, то Апония, по Георгу Стеллеру, впрямь получалась лежащей неподалеку от Америки. А разве это так? Разве его, Крестинина, не носило по морю несколько недель, пока вообще не прибило к Камчатке?

    К Камчатке, а не к Америке!

    18 сентября 1741 года, со смутной тревогой вчитывался в казенные бумаги Крестинин, с северной стороны были замечены на пролете стаи мелких куличков, тянувшихся на юго-запад. Ну, раз мелкие кулички, значит есть близко земля! Когда его, Ивана, а с ним рыжего Похабина и неукротимого маиора Саплина долго несло по морю, никаких птиц не видели, только туман. Иногда вроде кричали птицы, но, может, это только казалось. Туман да волны как горы. Вот, собственно, и все. Что еще увидишь?

    А экспедиции господина капитан-командора Витеза Беринга поначалу везло.

    Например, увидели 24 сентября плывущее по морю дерево, что тоже говорит о близости земли, как и появление мелких куличков. А потом вынесло пакетбот под неизвестный остров, который был нанесен на карту как остров Святого Иоанна.

    На этом везение кончилось.

    Покрепчал ветер, иногда достигая необычайной силы – волны легко перекатывались через палубу пакетбота. Решили пойти назад, но в течение трех недель удалось продвинуться совсем немного. Штурман Эдельберг, один из трех опытных штурманов экспедиции, утверждал, что ни разу в своей жизни не видел такой жестокой бури, какая разразилась 27 сентября.

    Крестинин прижимался спиной и руками к обогревателю печи, его странно морозило, во рту пересохло. Бог любит дураков, думал он. Я всегда был дураком. Бог любил меня за простоту, сам вел за руку по гиблым местам. Вот и не погиб, как капитан-командор…

    Утром 30 сентября, узнал Крестинин из присланного полковником Саплиным отчета, поднялась от юго-запада еще более страшная буря, какой никто на пакетботе никогда не видел ни до, ни после случившегося. Такой сильной бури, писал в своих записках натуралист Георг Стеллер, даже представить нельзя. Каждую минуту усталые люди ждали гибели. Никто не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. Управлять судном стало невозможно, пакетбот носило по воде как неуправляемую колоду. Половина команды лежала пластом от болезней, все другие были как без ума от сказочно ужасной и бессмысленной качки. Питались обгорелыми сухарями, но и такие сухари были на исходе.

    «Не подумайте, – писал в отчете Георг Стеллер, – что я преувеличиваю наши бедствия: поверьте, что самое красноречивое перо не в состоянии было бы передать весь ужас, пережитый нами…»

    1 октября буря продолжилась с еще большим неистовством, и офицеры пакетбота стали переговариваться о том, что следовало бы поискать убежища в новооткрытой Америке. В этот же день, как странный намек на что-то тайное, мачты и реи, вся снасть пакетбота покрылись огнями святого Эльма. В полумраке они светились, как облитые жидким, чуть колыхающимся огнем, а над мачтами, в низком сером небе, неслись, как стрелы, серые страшные облака, иногда сразу в нескольких противоположных направлениях.

    2 октября ветер упорно дул с юго-запада.

    6 октября ветер дул порывами, иногда срываясь на шквальный.

    Вдруг разъяснилось, увидели вокруг судна ужасные волны и множество смеющихся акул. А 8 октября пришла новая буря со шквальным юго-восточным ветром, который через несколько часов повернулся с запада. Буря никак не хотела заканчиваться, она как бы только брала передышку, и опытный штурман Свен Ваксель попытался убедить господина капитан-командора, заболевшего цингой, направить пакетбот к берегам Америки, чтобы там перезимовать, но господин капитан-командор отказался. С упорством, достойным лучшего применения, он стоял на том, чтобы идти только к Камчатке, и не дал своего согласия на поворот.

    11 октября в природе как бы наметилось затишье, море как бы начало стихать.

    Но опять обмануло.

    Уже вечером двенадцатого ударили шквалы, снежные заряды, вместе перемешались дождь и ледяная крупа. А над всем этим ужасом мореплаватели отчетливо видели цветную радугу. А под радугой стоял на севере некий высокий остров, ласковый и тихий. Назвали его в честь святого Маркиана, с тем пакетбот и пронесло мимо.

    От нехватки воды и провизии, от ужасной непрекращающейся качки больные стали умирать. Сам господин капитан-командор Беринг давно уже не вставал на ноги, судном управляли штурманы Свен Ваксель и Софрон Хитрово. Свен Ваксель и записал:

    «В нашей команде оказалось столько больных, что у меня не оставалось почти никого, кто мог бы помочь в управлении судном. Паруса к тому времени износились до такой степени, что я всякий раз опасался, как бы их не унесло порывом ветра. Заменить же их другими, за отсутствием людей, я не имел возможности. Матросов, которые должны были держать вахту у штурвала, приводили на вахту другие больные товарищи, из числа тех, которые были способны еще немного двигаться. Матросы усаживались на скамейку около штурвала, где им и приходилось в меру своих сил нести рулевую вахту. Когда же вахтенный оказывался уже не в состоянии сидеть, то другому матросу, находившемуся в таком же состоянии, приходилось его сменять у штурвала. Сам я тоже с большим трудом передвигался по палубе, и то только держась за какие-нибудь предметы. Я не мог ставить много парусов, так как в случае необходимости не было людей, которые смогли бы их снова убрать. И при всем том стояла поздняя осень, октябрь, ноябрь с сильными бурями, длинными темными ночами, со снегом, крупой и дождем…»

    Только утром 4 ноября с пакетбота увидели высокую, на взгляд, надежную землю.

    «Невозможно описать, – это уже Стеллер сообщал в своих записках, – как велика была радость, когда увидели землю. Умирающие выползали наверх, чтобы увидеть ее собственными глазами».

    Поднялся даже больной господин капитан-командор.

    Открывшаяся земля всем показалась Камчаткой, так велико было желание увидеть именно Камчатку. С пакетбота как бы узнавали окрестности Авачинской бухты, как бы видели вход в знакомую гавань, даже видели Шипунский мыс, даже маяк! Но то было ложное узнавание. На самом деле «Святой Петр» находился в виду всего лишь безымянного острова, определенного свыше Господом как последнее пристанище несчастного капитан-командора.

    К моменту обнаружения острова все ванты на судне оказались перебитыми бурей, и парусами нельзя было управлять. Двенадцать человек из команды умерло, тридцать четыре оставшихся человека сильно страдали от цинги и были не способны к работе; еще десять с величайшим напряжением управлялись с судовыми делами. Все, кто мог стоять на ногах, собрались в каюте господина капитан-командора. На коротком общем собрании постановили идти к берегу, все равно, есть там удобное место для стоянки судна или нет, хотя сам господин капитан-командор Витез Беринг, поддерживаемый лейтенантом Овцыным, советовал поискать какую-нибудь гавань.

    Якорь бросили в неудобном месте у открытого каменистого берега, канат тут же лопнул, и пакетбот понесло на камни. Каким-то чудом волны, подхватившие судно, все же поставили его совершенно невредимо в спокойную лагуну, между грудою черных опасных камней и берегом, на небольшой глубине четырех с половиной саженей.

    Это случилось 5 ноября 1741 года.

    С содроганием, чувствуя ужасный ледяной холод в теле, который не уходил даже тогда, когда он всем телом прижимался к горячему печному обогревателю, Иван вчитывался в выписки из вахтенного журнала, веденного на пакетботе штурманом Софроном Хитрово.

    «4 ноября 1741 г., 7 часов вечера.

    Ветер ONO, курс N, у марсели взяли последний риф, ветер крепчает.

    4 ноября 1741 г., 10 часов вечера.

    Закрепили грот-марсель, умерших солдат Давыдова и Попова спустили в море.

    5 ноября 1741 г., 2 часа ночи.

    Умер гренадер Иван Небаранов.

    5 ноября 1741 г., 3 часа ночи.

    Ветер NOO, курс NW, больных при команде 33 человека.

    5 ноября 1741 г., 7 часов утра.

    Капитан-командор со всеми обер– и унтер-офицерами и рядовыми служителями учинил консилиум, чтобы идти к видимой нами земле, за невозможностью управления судна работными людьми и худости такелажа, а также за неимением провианта и воды. Окончив консилиум, поворотили фордевинд и пошли WZW.

    5 ноября 1741 г., 9 часов утра.

    Осмотрели, что грот-ванты на правой стороне все перервались под свицсарвинем, чего ради спустили грота-реи.

    5 ноября 1741 г., 2 часа дня.

    Поставили грот-марсель.

    5 ноября 1741 г., 5 часов дня.

    В исходе сего часа пришли на глубину 12 сажен, положили дагликс анкарь, отдали каната три четверти.

    5 ноября 1741 г., 6 часов дня.

    В половине сего времени порвался у дагликс анкаря канат около 80 сажен, отчего нанесло нас на бурун, где было воды 5 сажен; в скором времени перенесло нас через бурун ближе к берегу на глубину четыре с половиной сажени; здесь мы положили плехт анкарь, отдали каната три четверти; пеленгов за темнотою взять было невозможно…»

    Иван вновь всей спиной прижался к горячей печи.

    Вспомнил: свицсарвень – это строп, стягивающий нижние ванты, а дагликс анкарь – левый становой якорь, соответственно, плехт – правый. Привычные когда-то слова звучали странно. Почувствовал, сейчас они из другого мира. Смутно ощутил, что сейчас они совсем из другого мира, в который он, Иван Крестинин, бывший секретный дьяк, уже, наверное, никогда не вернется…

    3Утром 6 ноября спустили единственную оставшуюся на борту шлюпку, на которой натуралист Георг Стеллер, а с ним несколько больных съехали на берег. Первая охота принесла полдюжины куропаток, а потом Стеллер счастливо наткнулся на куст настурциевых трав, которые сразу были отправлены на пакетбот как противоцинготные. Всю ночь натуралист и его спутники провели на берегу, обнаружив, к печали своей, стадо крупных морских коров. К печали потому, что все знали – у берегов Камчатки такие морские коровы не водятся.

    8 ноября стали перевозить больных на берег и размещать в землянках, покрытых обрывками парусов. Перевезли на носилках и господина капитан-командора Витеза Беринга. Двенадцать человек матросов скончались еще во время плавания, а из тех, которые остались живы, девять человек умерли во время перевозки на берег.

    14 ноября штурман Софрон Хитрово, остававшийся на пакетботе, записал:

    «Маловетрие, пришел бот с берегу, привезена на нем 1 бочка воды, и повезли на нем на берег больных, меня да служителей 7 человек, притом померло на пакетботе служителей, которые намерены были ехать на берег, – матроз Иван Емельянов, канонир Илья Дергачев, сибирский солдат Василий Попков, да при выходе с бота на берег умер матроз Селиверст Тараканов…»

    И дальше:

    «От морозу кругом судна и на судне такелаж весь обмерз льдом. На берегу при свозе с пакетбота умер сибирский солдат Савва Степанов…»

    И далее записал в журнале Софрон Хитрово:

    «19 ноября я еще оставался на борту с семнадцатью людьми, в большинстве тяжело больными, и с пятью мертвецами.

    У меня на борту было лишь 4 ведра пресной воды, а шлюпка находилась на берегу.

    Я дал сигнал бедствия, поднял на вантах грот-мачты красный флаг, а на гафеле вывесил пустой бочонок из-под воды и одновременно дал несколько выстрелов из пушки. Из этих знаков находившиеся на берегу люди могли усмотреть, что я нуждаюсь в пресной воде; однако ветер дул с такой силой от моря к берегу, что они не могли на шлюпке выгрести и добраться до корабля.

    Я приказал бросить покойников в море.

    На наше счастье, ночью выпал такой обильный снег, что можно было собрать его с палубы и заменить недостающую пресную воду.

    Я оставался на корабле до 21 ноября, когда наконец прибыла лодка.

    Меня на руках перенесли в эту лодку, а затем доставили в ту же землянку, где находились остальные больные.

    Люди, находившиеся со мной на борту корабля, тоже были свезены на берег. За несколько дней до этого я переселился ради тепла в камбуз, так как видел, что многие из наших людей, как только их головы показывались из люка, немедленно умирали, словно мыши, из чего стало мне ясно, какой опасности подвергаются больные, попадая из духоты на свежий воздух; ввиду этого при переезде на берег я принял некоторые меры предосторожности. Я покрыл свое лицо почти целиком теплой и плотной шапкой, а другую такую надел себе на голову и все же на пути от камбуза до фалрепа три раза терял сознание. Я вполне уверен, что если бы не сумел предохранить себя вышеописанным способом от соприкосновения со свежим воздухом, то неизбежно умер еще на корабле, так как силы мои уже подходили к концу…»

    Судя по запискам натуралиста Георга Стеллера, больной господин капитан-командор Витез Беринг и на берегу казался спокойным. Он даже спросил натуралиста, как он думает, что это за земля? По окончательному мнению Георга Стеллера, вряд ли это могла быть Камчатка, потому как звери, например песцы, на берегу совсем не боялись человека. Правда, казалось, что и Камчатка не должна быть далекой: растительность была такой же, как на полуострове, а затем на берегу была найдена оконная ставня из тополевого дерева, очевидно русской работы, уже совсем точно принесенная течением с устья реки Камчатки.

    «Может, Кроноцкий нос?» – спросил господин капитан-командор.

    Но и в этом Георг Стеллер сильно сомневался. Он, например, нашел ловушку на лисицу, зубья которой сделаны были не из железа, а из простых раковин. Такую ловушку, считал Георг Стеллер, могло принести волнами только из Америки, потому как на Камчатке давно известно железо. А главное, морские коровы…

    1 декабря Софрон Хитрово записал:

    «Посылан по берегу от капитана-командора Беринга матроз Тимофей Анчегов и с ним 2 человека служилых для уведомления и краткого осмотра земли, на которой мы обретаемся, матерой ли она берег или какой остров, и есть ли где на ней лес…»

    8 декабря, за два часа до рассвета, господин капитан-командор Витез Беринг, начальник Камчатской экспедиции, скончался, наполовину засыпанный в темной землянке текущим с настила мелким песком, который он даже не позволял с себя отгребать, чувствуя себя под ним как бы в тепле. Господина капитан-командора Витеза Беринга похоронили в земле по протестантскому обряду.

    Крестинин перекрестился.

    После смерти Беринга в командование оставшимися людьми вступил лейтенант Свен Ваксель. Впрочем, все решения принимались на общих собраниях, на которых присутствовали как офицеры, так и унтеры и рядовые служители. Постановления проводившихся собраний также подписывались всеми присутствовавшими. Софрон Хитрово записал:

    «Людей в таком бедственном состоянии приневолить к какой-либо команде было вовсе не безопасно».

    А по словам лейтенанта Свена Вакселя, нельзя было уже распознать:

    «…кто является господином, а кто слугой, поскольку уже не было разницы ни между кем, ни между чем – ни у слуги с господином, ни у подчиненного с командиром, ни в почтении, ни в работе, ни в пище, ни в одежде, и офицеры и господа, лишь бы на ногах шатались. Одинаково по дрова и на промысел пищи бродили и лямкою на себе таскали, и с солдатами и с слугами в одних артелях были…»

    4«В одних артелях были…»

    Оставив бумаги, Крестинин подошел к окну.

    В ночи несло снег, что-то мелькало, может, фонарь, понять было невозможно.

    На секунду представил тьму промерзлой землянки, гнилой парус, свешивающийся к лицу, услышал змеиное шипение ползущего с настила мелкого песка, почувствовал могильную тяжесть на теле. А я-то! – ужаснулся. Я столько лет бродил в темноте, по собственной глупости, по непониманию. Все ждал чего-то – вот завтра! Все ждал, вот завтра случится что-то такое счастливое! А ничего счастливого не случалось. Гнусные кабаки, скрип телег, рожи варначьи, а то ужасное холодное море, дующее туманом, или стрелы дикующих, свистнувшие над головой.

    Ради чего жил?

    Кенилля…

    Не утонул в море, не пал от стрелы, не умер в пути от непосильных усилий, не был убит хорошими мужиками. Ну и что? Герой известной гистории сын мелкого дворянина некий Василий, получив родительское благословение, сам, по своей воле, отправился на модную тогда службу матрозом, быстро и по собственному хотению овладел большими знаниями в Кронштадте, а потом поехал в Голландию – изучать арихметические науки и разные языки. Даже у разбойников, среди которых томилась флорентийская королевна, Василий не растерялся. Так оказался ловок, ну прямо Козырь, которого воры тоже выбрали атаманом…

    А он? Крестинин?

    Кенилля…

    Вот долго искал убийц прикащика Волотьки Атласова. Пусть не всегда удачно, но искал, искал. А один из тех, кто ткнул Волотьку ножом, некий убивец Пыха, а на самом деле хороший мужик Похабин, много лет шел рядом и даже, случалось, спасал Ивана от смерти! Как это понять?

    Ткнулся лбом в заледеневшее окно. Прав, прав, трижды прав оказался сендушный старик-шептун! Всю жизнь он, Иван Крестинин, бывший секретный дьяк, ходил не там и не по своей воле!

    Ужаснулся: да как так? Разве не из-под его ног рушились камни на краю бездны? Разве не он умирал от жажды в байдаре? Разве не он пересекал новую землю Камчатку из края в край, плыл на бусе на юг и ветром был возвращен обратно?

    Вспомнил: не один шел. Шли рядом, а то впереди, чугунный тайный человек господин Чепесюк. И вор рыжий Похабин. И неукротимый маиор. И гренадер Семен Паламошный с его ложным провидческим даром. И монстр бывший якуцкий статистик дьяк-фантаст Тюнька. И нымылан Айга, сердешный друг, ругавшийся на глупого камчатского бога Кутху…

    Много их было. А он не понимал.

    Да и как такое понять? Обожгло сердце тоской.

    Неужели чужую жизнь прожил?

    Перевел взгляд на бумаги:

    «…Померло на пакетботе служителей – матроз Иван Емельянов, канонир Илья Дергачев, сибирский солдат Василий Попков, да при выходе с бота на берег умер матроз Селиверст Тараканов.

    …От морозу кругом судна и на судне такелаж весь обмерз льдом. На берегу при свозе с пакетбота умер сибирский солдат Сава Степанов.

    …Оставался на борту с семнадцатью людьми, в большинстве тяжело больными, и с пятью мертвецами.

    …Людей в таком бедственном состоянии приневолить к какой-либо команде было вовсе не безопасно…»

    Неужто это и есть настоящая жизнь?

    Обожгло сердце. Больше не мог смотреть ни в ночное, темное окно, ни в казенные бумаги. Прямо изнемог в тоске. Умирал от ужаса и отчаянья.

    Крикнул:

    – Похабин!

    Явилось из тьмы помятое лицо рыжего неодетого Похабина (опять напился, скотина), глянуло на Крестинина, и показалось вдруг, что это не рыжий хороший мужик преданно и с любовью смотрит, а сам нечестивый есаул Козырь, беспутный мерзкий монах брат Игнатий.

    – Чего, барин?

    Запустил с гневом башмаком.

    Как скажешь такому преданному, что он вор?

    Он ведь даже и не догадывается, что барин давным-давно знает, чьими ножами был зарезан на Камчатке государев прикащик Волотька Атласов и кто такой был на Камчатке Пыха. Крикнул в тоске: «Дурак! Водки!»

    5И стал он пить.

  

  
    Историческая справка

    Будто предчувствуя бурную волну бесчисленных русских промышленных людей, исследователей и темных авантюристов, сёгунат Токугавы еще в 1638 году закрыл для иностранцев вход в Японию. Только немногие голландские и китайские купцы в виде исключения могли торговать на маленьком островке Дэсима, лежащем в бухте Нагасаки.

  

  
    Глава I Стрела в снегу

    Наказная память воеводы якутского Василия Никитича Пушкина казакам, отправляющимся на реку Большую собачьюЛета 7155-го в 5-й день по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, також по приказу воевод Василия Никитича Пушкина да Кирила Осиповича Супонева да диака Петра Стеншина наказная память сыну боярскому Вторко Катаеву да служилому человеку кормщику Гераське Цандину со товарыщи дана.

    Итить ему, сыну боярскому Вторко Катаеву, из Якуцкого острога до Большой собачьей реки. И там, место выбрав, ставить с великим радением дальнее зимовье для розыску и приводу под государеву высокую руку тамошних юкагирех неясашных, род рожи писаные. И жить в том острожке с великим бережением, блядни не разводить, в день и в ночь в воротах караулы ставить, чтоб рожи писаные, пришед, дурна никакова не сделали. А сыну боярскому Вторко Катаеву искать по сендушным землицам зверя большого носорукого, в котором месте пристойнее и где доведетца.

    И буде сыщетца и обьявитца тот зверь, имать зверя.

    А поставив зимовье и зверя сыскав, тотчас нарошно от себя отпустить человека в Якуцкий острог, ково доведется. А с ним про все доподлинно отписать: в которую он, сын боярский Вторко Катаев, землицу пришел, и кто у него вож, и сколько людей служилых и промышленных, и какие в той новой землице людишки, и много ли их, и почему всякие их родимцы не платят государеву ясаку?

    А получив весть от сына боярского, служилому человеку кормщику Гераське Цандину со товарыщи брать большой коч или в каких судах мочно поднятца на Большую собачью. В том коче или на тех судах ехать до зимовья, поставленного сыном боярским. Попутно смотреть, какие у тое реки берега, и есть ли на них какие выметы, и есть ли какие угожие места и лес, который бы к судовому и ко всякому другому делу пригодился? Или горы, да буде горы? И какие горы: каменные ли, высокие ли? И какова в тое реке вода, и мечет ли из себя на берег какой зверь?

    А сыскав зимовье, поставленное сыном боярским Вторко Катаевым, служилому человеку кормщику Гераське Цандину взять на коч людишек и зверя носорукого, у него рука на носу, и коч проводить в Якуцк незамедлительно и с великим бережением.

    И того им, сыну боярскому Вторко Катаеву и служилому человеку кормщику Гераське Цандину, смотреть и беречь накрепко, чтоб на зимовье и на судах пива и браги и воровства не было, и зернью бы служилые люди не играли и государева жалованья, и казенных пищалей, и казенного платья с себя не проигрывали. И самим напрасно налоги не чинить и для своей бездельной корысти ни в чем к служилым и к промышленным людям не приметыватца, и всяких кругов, и бунтов, и особинных одиначеств нигде не заводить, чтобы ни в чем от тех шаткостей порухи государеву делу не было.

    А буде они, сын боярский Вторко Катаев да служилый человек кормщик Гераська Цандин, учнут делать по изменничью, и зверя того, у коего рука на носу, не сыщут и не доставят в Якуцк в добром здравии, быть им обоим по государеву указу в жестоком наказании без пощады.

    Ущелья, лед на перевалах, замороженные леса.

    Казаки шли и шли, верста за верстой, теряли счет пройденному.

    Были ущелья, где по стенам нависало снегу так, что боялись говорить даже шепотом. Большое преступление говорить громко в таких страшных местах, даже собак кликать. Бежали молча, подталкивая олешков, придерживая собак. Были перевалы, где уже сил недоставало, – все равно шли. А где, например, выпадал такой снег, что собачью ногу напрочь отнимало.

    Людей ни разу не встретили.

    Не встретили и животных – наверное, навсегда ушли.

    А все равно Христофор Шохин, вожатый, опытный проводник, вож, как называли его, нанятый сыном боярским Вторко Катаевым в Илимском остроге, вел казаков уверенно, будто случалось ему бывать в здешних местах.

    Но не бывал. Просто характер уверенный.

    Сам побит оспой, хмур. Прятал под меховой капор бугристую, вбок сдвинутую кожу лица (медведь, дед сендушный босоногий, лапой пометил, так и заросло). Часто моргал, страшно подергивал некрасивым, сильно вывернутым, всегда красным веком, чесал пятерней бороду. Всего-то – вож, нанятый на казенные деньги, а держался особенно. Гордо, будто шел передовщиком.

    Под повизгивание собачек, под меканье олешков скатывались на лед замерзшей реки. Лед обдут, прозрачен. Под зеленью, как под слоем мутного стекла, стремительно проносятся длинные белые пузыри – как во сне, волшебно, без звука. На крутых склонах с силой запружали нарты приколами – крепкими палками, вырезанными из березы. Для верности торможения подвязывали за нартами свободных олешков.

    Олешки понимали. Важно колыхали коричневые бока. Несли над собой, как короны, подрезанные, чтобы не путаться, рога.

    Вдруг падало эхо, неизвестно где родившееся.

    Казаки вздрагивали.

    Аргиш сбивался.

    Один глупый олешек задней ногой вступал в дугу барана, другой тыкался в спину бегущего впереди человека. Летели на снег сумы, в которых везли припас: юколу для собак, муку для людей, железные ножи-палемки для дикующих, рож писаных. Для них же, писаных, железные топоры, котлы медные да одекуй, бисер синий.

    Шли.

    В мороз над аргишем, как туман, вставал пар от дыхания.

    Чуть недосмотришь – один олешек завьет постромки, другой, глянув на такое, встревожится. Собачки, те поспокойнее. Собачки любят человека и тянут нарту со всем терпением. И выдастся отдых, снег не ковыряют. Падают и, поскуливая, выкусывают из-под когтей остренькие ледышки.

    Степан Свешников, новый передовщик, ни на час не сбавлял хода, заданного раньше сыном боярским.

    Широкоплеч, бородат. Глаза голубые.

    Те, кто знал Свешникова по Якуцку, сомнений в нем не испытывали, но даже они втайне дивились, никак не могли понять: ну почему все-таки предовщиком сын боярский Вторко Катаев поставил именно Свешникова, а не Федьку, скажем, Кафтанова, человека, сыну боярскому близкого?

    Вслух несогласие с выбором выказал только вож.

    Но Свешников оказался терпелив, с вожем не спорил.

    Помнил, помнил странного думного дьяка, прибывшего в Якуцк из Москвы. Стоял в памяти тот дьяк. В самой тайной стороне памяти. Тихий, именем не назвался, никуда и не выходил, но принимал гостя сам воевода Пушкин, потому все безоговорочно клонили перед дьяком головы. Вызвал Свешникова в пустую приказную избу (будто специально всех куда отослали), зажал тяжелую палку между коленей, смотрел долго. Весь заволосаченный. Волосы падают даже на глаза, бородища тугая. Совсем сумрачный, себе на уме дьяк. И спросил сумрачно:

    «Готов служить?»

    «К тому призваны».

    «Я не о той… Я о другой службе…»

    Долго смотрел. Все так же сумрачно:

    «Боярину Львову Григорию Тимофеевичу… Готов служить?»

    «Жив? Как нашел?» – задохнулся Свешников.

    «Григорий Тимофеевич далеко зрит. По всей Сибири имеет глаза, сам просматривает списки новоприбылых. – Дьяк сумрачно покачал головой. – Ты за собой след оставил, могу посадить в колодки. Но пришел не за этим…»

    «Да чем служить?»

    «Терпением, тщанием, – подсказал дьяк. – Боярин Львов как Аптекарский приказ возглавил, так сразу сказал искать тебя. Не верил, что с рваными ноздрями лежишь в земле. – Как бы подвел итог: – Прав оказался».

    И выпучился на Свешникова, поскреб бороду, будто мухи в ней:

    «Явится к тебе человек, назовется Римантас».

    «Какое нехорошее имя», – перекрестился Свешников.

    «Литовское, – перекрестился и дьяк. – Но ты не бойся. Это имя для тебя – знак».

    «Да где ж он подойдет? Я год, может, буду в пустой сендухе. Там и русских нет».

    «Не знаю, – сумрачно сказал дьяк. – Твое дело помнить. Завтра или через год, но явится некий человек, назовется литовским именем. Помянет гуся бернакельского. Чтобы ты его с каким другим случайным Римантасом не спутал».

    Когда сказал про гуся, Свешников понял: тайный дьяк действительно послан добрым барином Григорием Тимофеевичем.

    «Запомнишь?»

    «А то!»

    «Явится, такому человеку доверяй».

    «Раз надо, буду, – положил крест Свешников. – Только где встречу такого?»

    «Судьба покажет».

    «И в чем верить ему?»

    «Во всем, – не совсем понятно объяснил дьяк. – Скажет вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет».

    И не сказал больше ничего.

    Шли.

    Безлюдье, глушь, дыхание заходится от мороза.

    На каждой стоянке вож моргал красным веком, заставлял выставлять караулы. Свешников не перечил. Помнил строгий царев наказ: «Жить с великим бережением».

    В темной ночи сворачивали, скрипя полозьями нарт, к рощицам черных ондуш, ставили островерхие чумы-урасы, крытые ровдугой – коричневыми шкурами олешков, выделанными в замшу. Такое покрытие не мокнет под дождем, не ломается зимой на холоде. Рубили сухие ветки. Тихий призрачный дым вставал над дымовыми отверстиями каждой урасы. Перекусив, заворачивались в заячьи одеяла. Втайне надеялись, что сегодня вож забудет. Но он не забывал:

    «В караул!»

    А от кого караул? Зачем?

    Конечно, ворчали.

    Утром, обирая иней с мохнатых ртов, сердито подманивали олешков:

    – Мек, мек, мек!

    Варили болтушку, вставали на лыжи —

    шли.

    Было казаков – десять.

    Сперва – больше. Но на Чаинских пустошах в горелых зимних лесах тайно отстали от аргиша Гаврилка Фролов да с ним Пашка Лаврентьев. Отстали не просто так, отстали воровски, хитро – с нартой, с казенной пищалью, с нужным припасом. Специально хотели, видать, отстать. Сын боярский только сплюнул сквозь седые усы. Быть беглецам в жестоком наказании без пощады!

    Казаки переглядывались. Быть-то быть, но землица пуста. Заворовавшие Гаврилка да Пашка вовремя спохватились. До Москвы из здешних мест хорошего ходу – года три. До Якуцкого острога меньше, но все равно в глуши, сквозь холод, тьму. А на пути – племя писаных рож. Про них говорили – людей ядят!

    А еще вдруг сдал сын боярский.

    Перед последним острожком по названию Пустой (за ним – полная неизвестность, не ходил никто) окончательно занемог. Вож Шохин, угрюмо и страшно помаргивая вывернутым красным веком, вырезал для Вторко Катаева клюку из лиственничного корня.

    Но поход не богомолье, с клюкой далеко не уйдешь.

    В острожке Пустом сын боярский да вож шептались до утра.

    Казаки храпят, несвежим дыханием колеблют слабый свет лампадки, а из тьмы (Свешников неподалеку лежал) шепоток:

    «Неужто правда?»

    «Слово в слово… И особенный человек… Фиск нынче везде, потому и следы скрывай…»

    «А воевода?»

    «Он помнит…»

    Непонятно, о чем шептались.

    Правда, Свешников сильно и не прислушивался. Лежал, думал: вот почему так странно говорил московский дьяк в Якуцке? «Скажет вернуться в Якуцк – вернешься. Скажет кого убить – убьешь. То, что сделаешь, перемены в Москве произведет».

    А какие перемены?

    Откуда в пустых местах взяться человеку с литовским именем?

    И воеводский наказ не прост. Можно сказать, даже неслыханный. Пойти к Большой собачьей реке и поймать зверя носорукого, у него рука на носу. Поймать и сплавить кочем до моря, а по Лене до Якуцка. А дальше – сообразим.

    Потрескивала лампадка.

    Ночь. Только в углу зимовья глухой шепоток.

    Наверное, о чем-то важном договорились той ночью заскорбевший ногами сын боярский Вторко Катаев и страшно помаргивающий вывороченным веком вож. А может, наоборот, не договорились. Но утром сын боярский сообщил:

    «Невмочь мне дальше идти. Клюка в таком пути не поможет. Теперь передовщиком встанет Свешников».

    Услышав такое, Федька Кафтанов просто оторопел. Остро глянул на близких дружков – Косого да Ларьку Трофимова. Дескать, понятно, что государевых людей должен вести в сендуху государев же человек, но все равно: почему это Свешников? Чем он лучше других? Или сильно грамотен? Да Ганька Питухин обойдет его по лыжне, а Елфимка Спиридонов, сын попов, куда грамотнее.

    Сын боярский нехорошо насупился, и Кафтанов отвел глаза.

    Так и осталось неизвестным, о чем шептались в ночи вож и сын боярский. Наверное, остались недовольными. А отряд повел Свешников. Не найдут зверя, знали, ему отвечать.

    Это утешало даже Кафтанова.

    Шли.

    Гольцы – ледяные.

    Дух спирало от высоты.

    Нескончаемой ночью, пугая, вспыхивало небо.

    Взвивались с полночи, с севера, зеленые, голубые, фиолетовые стрелы, всегда оперенные незнакомо. С безумной скоростью неслись вверх, разворачивались в лучи. От цветных стрел и лучей отпадали и гасли в полете смутные пятна, тоже разных цветов. Глядя на это, вож поднимал к небу страшное, искалеченное медведем лицо:

    – Юкагыр уотта убайер.

    То есть шалят рожи писаные! Разжигают в ночи костры!

    Все валил на дикующих. Как бы побаивался. А все равно указывал под безумные сполохи.

    Свешников присматривался. Многое хотел понять.

    Вот вож Христофор Шохин – молчун. Часто молчит, а если говорит, то грубо. В пути дерзил даже передовщику. При этом все знали, что сын боярский Вторко Катаев, подыскивая проводника, почему-то одного за другим отверг трех опытных вожей, дождался Шохина. Среди отвергнутых оказался Илька Никулин, водивший в сендуху самого Постника Иванова – енисейского казака, распространившего русский край на реки Яну и Большую Собачью. И два других вожа были опытные. А все равно сын боярский дождался Шохина.

    По слабому следу, продавленному медведем – дедом сендушным босоногим, Христофор Шохин сразу определял: сердит или так гуляет; по размашке шага указывал – торопится зверь или некуда ему спешить. Видел тайное, укрытое от человеческих глаз. Но вот странно, странно: мимо срубленной ондушки, северной лиственницы, точнее, мимо ее черного высокого пенька, торчащего из сугроба, прошел, будто ничего не увидел.

    А не увидеть нельзя. Та ондушка ссечена, ее не сломали. На косом срезе даже шапочка снега не удержалась.

    – Смотри, Христофор, – не выдержал, остановил вожа Свешников. – Ведь топором ссечена?

    Вправду дивился. О племени писаных рож известно – дики. У них ножи-палемки, топоры из камня, из реберной кости. А тут железо.

    – Мало ли…

    Дразнился вож.

    Показывал: хоть ты передовщик, веду казаков я.

    Свешников обиду проглотил. Не до обид: край чужой, дальный. Никак без одиначества нельзя. Но все равно постоял, как бы отдыхая. И внимательно следил: кто и как проходит мимо того пенька?

    Гришка Лоскут, скуластый, здоровый, ноздри вывернуты наружу, прошел, дыша, ссеченной ондушки не заметил. Торопился в голову аргиша – его очередь с Ларькой тропу топтать. За Гришкой размашисто прошел заиндевелый Ганька Питухин. За ним цыганистый Митька Михайлов, Ерило по прозвищу.

    А русобородый Федька Кафтанов, кажется, заприметил странный пенек. Даже кивнул идущему за спиной Косому, как бы с тайным значением. Рядом бежал подслеповатый Микуня, но он, если бы и захотел, ничего не заметил. Есть след лыжный, он по нему и шел.

    Микуню Свешников жалел.

    Человек ростом с собаку не может рассчитывать на успех.

    В якуцких царских кружалах Микуня пропивался до нательного, до дрожи. В драках непременно получал увечья. А то в сендухе брал морошку, вышел на него сендушный дед. Часа три ползал в сырости на коленях перед босоногим, пел песни, сыпал поговорками и прибаутками – ублажал, как мог. Сендушный дед от удовольствия взрыкивал, вставал на дыбы, ласково обходил Микуню по кругу, лапой не бил и когтем не когтил, – слушал.

    В младых летах, в Смутное время, гулящий Микуня, было, пристал к воровским дружинам, шедшим из Путивля на Москву. Видел совсем близко от себя Болотникова – крестьянского царя. Знал, что Иван Исаевич прошел через многие тягости – например, через татарский плен, турецкую каторгу. Греб на галерах басурман, скучал по русскому. Микуня радовался: вот всем миром сажаем теперь на престол совсем своего царя. Правда, никак не мог понять: зачем простодушный крестьянский царь верит лукавому князю Шаховскому? – у того ведь своя, дворянская смута. И почему рядом с крестьянским царем идет Прокофий Ляпунов – жестокий боярин?

    Из села Коломенского нес в Москву подметные письма.

    На лесной дороге вышел прямо на конную группу. Все ладные, смотрят с жесточью. Впереди Ляпунов – осанистый, бородатый. Руки в боки: чего это несет среди дня так смело подлого мальчишку?

    Приказал: смотреть! Но Микуня и сам показал.

    Боярин письма прочел, выкатил злобные глаза. Как так? Холопи, мол, побивайте господ! Вот, мол, холопи, будут вам в награду жены господские, имена убитых, боярство, воеводство, вообще всякая честь! Да кто такое мог написать?

    Побагровел от гнева:

    «В батоги!»

    Жестоко избитый, отлежался в сарае.

    Без всякого удивления узнал, что позже тот жестокий боярин предательски оставил крестьянского царя Болотникова и перекинулся на сторону царя Василия. Опять же позже видел столбы, как дьявольскими плодами, густо обвешанные телами бунтовщиков. Задохнулся от ужаса: сам может попасть на любой! Так страшно ужаснулся, что бросился бежать далеко – в сторону Сибири.

    И пошла всякая жизнь. Видел напраслину, смерть, слезы. Бежал по стране ночами, таясь, как зверь. На севере промышлял зверя, даже стал потихоньку забывать о страшном взгляде боярина Прокофия Ляпунова. Но в шестнадцатом году случайно наткнулся на стрельцов, хорошо знавших Микуню со времен тушинского вора. Улещая недобрых стрельцов, отдал им все накопленное, бежал дальше.

    Сильно бедствовал. Пристрастился к винцу. Варил на Каме густую соль.

    А дело это не простое, тяжелое. Дров на варницу идет много. Черпаешь ведром соленую воду из глубоких колодцев, вливаешь в железные сосуды, варишь, дышишь, а ноги слабеют, руки дрожат, потихоньку уходит по капле жизнь.

    Собравшись с силами, дал зарок никогда не брать в рот пагубного крепкого винца, может, вернуться тихо в Москву.

    Как бы в ответ на зарок повернулась к Микуне удача. Приказали ему доставить государю Михаилу Федоровичу, первому Романову, десять сибирских соболей – живых, добрых, черных.

    Сам понимал: удача.

    Летел как на крыльях. Чечуйский волок одолел со товарыщи за полдня. Через каких-то три недели был уже в Туруханском. А в Мангазее напрямую дохнуло в лицо – языком, шумом, людьми. Правда, болота и реки в ту пору еще не промерзли – пошла мешкота в пути. Лишь под Обдорском потянуло настоящими холодами.

    Вот там и утек ночью со стана самый большой, самый добрый соболь. Сам утек и чепь серебряную унес на груди.

    Убоясь жестокого наказания без пощады, утек и Микуня. Погибал в совсем диких лесах. Прибивался к варнакам. В самом плохом костришном зипуне появился однажды в Якуцке. Хорошо, там всегда есть нужда в людях: поверстали Микуню Мочулина в простую пешую службу.

    Тело усталое, дух робкий, казалось, так и замрет. Но когда крикнул казенный бирюч Васька Кичкин охотников ловить большого зверя носорукого, у которого рука на носу, сам себе дивясь, явился в приказную избу. Шмыгал носом, преданно смотрел в глаза сыну боярскому Вторко Катаеву. Тот спросил пораженно:

    – Дойдешь хоть в одну сторону?

    – В одну точно дойду.

    Сын боярский хмыкнул.

    Понял, наверное, что надеется Микуня на коч кормщика Гераськи Цандина. Вот, дескать, в одну сторону сам дойду, а в другую – вернусь на коче. И Свешников сейчас тоже смотрел на Микуню, покачивая головой. Такой и про гуся бернакельского не знает, и имени литовского не назовет.

    Шли.

    От острожка Пустого, где оставили заскорбевшего ногами сына боярского, шли по пустому, никого больше не встретили. Свешников фыркал, вспоминая: «Явится к тебе человек, назовется Римантас. Это имя для тебя – знак». А почему?

    Морозом выпирало воду из трещин, гнало по льду рек. Что-то страшно ухало, булькало на перевалах. Обмерзали растоптанные сапоги-уледницы, схватывались хрупким ледяным чулком. Уставали, протаптывая узенькую тропу в глубоких снегах. И все равно самое тяжкое – караулы.

    Ночь.

    Прокаленная Луна.

    Белка прыгнет на ветку, бесшумно осыплет сухой снег.

    От кого сторожиться? Зачем? Тут и людей никаких нет. Только над головой света разгул – пламя, лучи, огнистые стрелы. Христофор Шохин дернет ужасным вывернутым веком, заберет в кулак бороду, намекнет: юкагире! Это в небе костров их отблеск. Пугал: писаных рож так много, что, когда зажигают костры, все небо начинает светиться. Белая птица летит над кострами, в час делается черной от дыма. Ужасно объяснял: у писаных по щекам, по лбу, по шее – черные полоски, точки, кружочки, за то их и прозвали писаными. А ядь – мясо оленье да рыба, ничего другого не ведают. Ну разве иногда ядят друг друга. Гость придет, угостить нечем, вот и закалают к обеду детей, а иногда самого гостя. Шел ты в другое место, а пришел к нам, умно рассуждают, значит ты и есть наша пища. Невелики ростом, плосколицы (вож презрительно косился на Лоскута, почему-то не терпел Гришку), но стрелять из луков весьма горазды – тупой стрелой издалека бьют соболя.

    Еще, пугал, живет в сендухе такая самоядь: вверху рот на темени. Эти совсем не говорят ни слова, а если мяса хотят поесть – крошат под шапку. Егда, пугал, имать человека ясти, тогда плачуть и рыдають, так жалеють его. И совсем не знают боязни, потому как постоянно жуют вяленое сердце деда сендушного. Пожують, пожують и еще пуще, чем прежде, распаляются.

    Ураса заснежена. Под пологом дым – ест глаза.

    А еще Шохин моргает ужасным красным веком и говорит страсти.

    Конечно, казаки кто как. Кто перекрестится, кто сплюнет. Только Федька Кафтанов, румяный, придвинется, слушает зачарованно. Нет-нет да переглянется особенным взглядом с дружками – с Косым и Ларькой.

    – Ты про носорукого расскажи, – сбивал вожа Свешников. – Как имать такого?

    – Да еще и стеречь потом! – заранее пугался Микуня.

    – Встречал ли сам?

    – Сам не встречал, – моргал вож веком. – А писаные рассказывали. Они все видят в сендухе. Вот выйдем на них, укажут след, выведут в нужное место. Называют искомого зверя холгут, а иногда – турхукэнни.

    – Как понимать такое?

    – Ну, вроде корова. Только земляная.

    – А почему корова? Вымя есть? Почему земляная?

    Шохин неопределенно пожимал плечами, казаки переглядывались.

    Не малые дети, всякое видали. Некоторые добирались чуть не до чюхоч, на краю земли кололи морского зверя железными спицами. Но чтобы земляная корова… Качали головами.

    А вож продолжал пугать.

    Вот видел след в сендухе. Не рассказывали, а сам видел.

    В ширину – аршин, рядом груда помета и дух – самый непристойный, сладкий.

    Но самого зверя не встречал, качал головой Шохин, прятал в ладонях страшное лицо. Наверное, редок зверь. Может, в сендуху занесло при потопе – очень старинный зверь. А может, просто взялся перепить реку Большую Собачью, да лопнул. Подтверждал угрюмо: вот выйдем на писаных, они укажут след.

    Вдруг вспомнил, что якуцкого промышленного человека Степку Никулина такой старинный холгут метал через ледяной бугор. Булгуннях, есть в сендухе такие. Степка с той поры дома сидит. Все болеет и жалуется. А еще, вспомнил вож, некоторые юкагирские князцы прямо похваляются: вот-де у них шаманы катаются на земляной корове. Поедят особенной толкуши – кореньев, ягоды, рыбьей икры, пожуют сушеного мухомора – и айда в сендуху кататься на холгуте.

    Свешников задумывался.

    Это правда. В Якуцке в питейной избе всякое можно услышать. Но есть ли такой зверь? Может, мечта одна? Кости холгута Свешников сам держал в руках – тяжелые, темные, благородные. Но некоторые говорят, что кость подземной коровы растет как бы сама по себе. Летом оберешь полянку, а через год снова усыпана костями.

    Внимательно присматривался к казакам.

    Набирай людей сам, от некоторых бы отказался.

    К примеру, зачем в отряде Микуня? Хорошо, если правда дойдет хотя бы в одну сторону. Или Косой? Тот все свое какое-то подсчитывает в уме. Такой про гуся бернакельского никогда не слышал. Или Федька Кафтанов жаден, о звере не думает. Как бы в шутку предложил однораз: на кой ляд нам зверь старинный? Да от него и пахнет, наверное. А мы найдем писаных и возьмем на себя ясак.

    Свешников вздыхал: набирай сам людей, взял бы Гришку.

    Мало что беглый, зато из тех, кто скучает покоем. Как парус на мачте-щегле, полон собой лишь в бурю. Синие глаза всегда настороже, ноздри дерзко вывернуты, глубоко можно заглянуть. Правда, ждать от него литовского имени трудно, тем более крикнуто в Якуцке государево слово на Гришку Лоскута: он воеводу Пушкина в бунте казачьем брал за груди. Правильно говорят: ум у казака есть, а благоразумия ни на полушку. Когда-то в Москве на глазах у Гришки зарезали его отца пьяные литвины. (Значит, может знать нехорошие имена!) В драке Гришка жестоко искалечил двоих, третьего прибил до смерти, пришлось сойти в Сибирь. Просился на новую реку Погычу с Иваном Ерастовым, но и самого Ерастова не пустили: перешел Ивану дорогу казачий десятник Мишка Стадухин. Ерастов заворовал, устроил бунт. Гришка, по природной горячности, шумел, может, громче всех. Но Ерастов увел бунтовщиков в Нижний собачий острожек на Колыму. А Гришка отстал. По хмельному, по неразумному делу сильно куражился над известным торговым человеком Лучкой Подзоровым.

    Потом одумался, ударился в бега.

    Плутал в глухом лесу. На снежной тропе наткнулся на отряд сына боярского. Пал в ноги сыну боярскому Вторко Катаеву:

    «Возьми!»

    Сын боярский, зная правду, гневно топал ногами на Гришку:

    «Вор! Вор!»

    Но Лоскута взял: крепкий телом. Может, тем спас от близкой виселицы. Такой, конечно, про бернакельского гуся не слышал, зато будет искать зверя. Да и путь у него теперь один – вернуться с удачей. Удастся привести носорукого, воевода Пушкин многое простит.

    Или Ганька Питухин. Этот – полуказачье, новоприбранный.

    «Явится к тебе человек, назовется Римантас». Усмехался: Ганьке этого не понять – прост. Зато горазд носить тяжести, торить тропу в снегах.

    А зверь… Ну, что зверь?.. Найти бы яму, чтобы загнать зверя.

    Только где такая яма в сендухе? В каменных льдах даже могилу не вырубишь.

    А была бы яма, тогда просто. Загнали бы в нее носорукого, морили голодом, пока сам бы не попросил еды. Ослабшего отвели бы на коч кормщика Герасима Цандина. Рекой и морем, и снова рекой – в Якуцк.

    Оттуда своим ходом – до Камня.

    А там Москва.

    Боярин Морозов Борис Иванович, собинный друг царя Алексея Михайловича, знает все государевы слабости: и рыб, и соколиную охоту, и интерес к живым диковинным зверям. Тех зверей отовсюду с Руси свозят в государево село Коломенское. Всякие там есть, но нет такого старинного. Даже неистовый Никон, посвященный в архимандриты, каждую пятницу наезжает к заутрени в придворную церковь, чтобы подолгу беседовать с государем о диковинных зверях, обитающих в разных сторонах Руси.

    Алексей Михайлович, царь Тишайший, прост.

    Он и богомолец усердный, и постник, и людей рассуждает в правду – всем поровну. Рассылает корма убогим, всячески вспомоществует, а вечером и в непогодь забавляется в Коломенском сказками бахарей – слушает про глубокую старину, томится и думает о державе. Необъятна держава, зыбки ее мысленные пределы, даже непонятно, где она кончается на севере, где на востоке? Вообще, как такую пространную державу держать в руках?

    Приведем носорукого, думал про себя Свешников, царь обрадуется:

    «Да что за такой зверь? Да почему с рукой на носу! Откуда такой невиданный?»

    Удивится, впадет в сильное изумление. Потрясенно обратится к собинному другу:

    «Кто такого привел?»

    Боярин Морозов охотно ответит:

    «Казак Степка Свешников».

    «Почему не слыхал о нем?»

    «А скромен, – пояснит Борис Иванович. – На глаза не попадается, далеко служен. Бывало, и воровал, – намекнет легонько, – но вины давно загладил».

    «Просит чего?»

    Вот тут Свешников и попросит.

    Шли.

    Собачки хорошо тянули.

    Собачья упряжка легко несет трехпудовые сумы да уметный неприкосновенный запас. Олешки тоже хороши в работе, но, устав, норовят лечь, а собачки, даже выбиваясь из сил, будут тянуть до края. Запуржит, завьет дымом снег, олешки полягут, не подымешь, а собачки до конца будут тянуть на неприметный дымок. А олешкам что? Они сендушные дети. Им нет дела до человека.

    Впрочем, Свешников на собачек смотрел хмуро. Случалось, снились ему собачки. Тогда просыпался со стоном, пугал казаков. Приподнимался на локте, стряхивал с себя заячье одеяло.

    Шли.

    На привалах прихлебывали кипяток на шиповнике.

    – Без благовести и крыночку не поставить, – нарочито громко жаловался Микуня Мочулин. – Нечистая сила враз чувствует слабину. Это всегда так. Меня много раз дразнила.

    – Ну?

    Получалось, что Микуне всегда не везло.

    Например, на Камне в Ильин день пошел в лес.

    Не надо ходить в лес в Ильин день, знал это, а пошел. Издали заметил большую черемуху, всю в ягоде, ну, подумал, оберу. А когда человек идет вот так без всяких сомнений, нечистая сила вокруг скопляется. Микуня идет, идет, а чудно в природе, и не приближается к нему черемуха.

    – Это лешак тебя водил, – знающе кивал Федька Кафтанов.

    – Зато здесь пусто. Никто не будет водить, – предполагал Микуня.

    – Ты что! – возражал Кафтанов. – И тут свой лешак.

    – А почему ж пусто?

    – Да он проиграл в кости свое зверье. И птиц, и зверей. Вот и нет никого, и самому стыдно, прячется.

    Гришка Лоскут, раздувая ноздри, интересовался:

    – А коли поймаем зверя, всем какая выйдет награда?

    – Ну, такая, что хочется ее. А тебе, Гришка, особливая!

    Караульный, заиндевев, заглядывал на шумный смех в слабо освещенную костерком урасу.

    – Тебе особливая выйдет награда, Лоскут. Возьмут тебя писаные за пушистый хвост.

    Микуня мечтал:

    – Печь умею пирог морковный. У него дух!

    – Да ну, дух! – презрительно кривился Косой. – Это ты, Микуня, никогда не пробовал моего винца! Вот где был дух! Народ завсегда оставался доволен, я проницательное винцо курил. Чарку примешь, всю ночь не спишь. А уснешь, диковинные сны тревожат.

    Елфимка, сын попов, напоминал:

    – Чарка – в жажду, чарка – в сладость, чарка – во здравие. Все остальное – в бесчестье, в срам.

    – Я больше не предлагал, – отворачивался Косой.

    – А я предлагал!

    Сразу поворачивали бородатые лица.

    – А я предлагал, – хмуро повторял Шохин, ужасно моргая красным вывернутым веком. – Было на реке Яне схватили дикующие меня и Михалку Цыпандина. Он потом на Ковыме утонул…

    Из рассказа Шохина получалось, что дикующие, выскочив внезапно, уперли копья в грудь казаков. А было у них богато – две пищали на двоих, правда, порохового зелья ни грамма. Потому их и схватили.

    Шаман Юляду, худой, как оленья жила, сказал, бия в бубен:

    «Вот каких странных людей поймали! Вот пусть десять дней живут, нам от того удача будет!»

    Шохин будто бы удивился:

    «А потом? Ну, через десять дней? Там дальше пойдем?»

    Шаман Юляду тоже как бы удивился. Сухие человеческие кости подержал над огнем.

    «Нет, однако не пойдете. Потом убьем».

    Мишка Цыпандин обреченно махнул рукой:

    «Ну ладно, твоя правда, Юляду. Ну, пусть десять дней. Все равно все Божии. Только не притесняйте нас. Дайте сараны, нарвите сладкой травы, поставьте железные котлы, приготовим для вас невиданное угощение».

    Дикующие спросили шамана:

    «Можно?»

    Шаман человеческие кости подержал над огнем, разрешил.

    Дали казакам сарану, у нее стебли с лебединое перо, снизу красные, сверху зеленые. Михалка Цыпандин смешал сарану со сладкой травой, что похожа на русский борщевник. А корень сладкой травы – толстый, длинный и разделен на много частей, негромко объяснял Шохин, не сводя глаз с бледных огоньков в очаге. Наверное, видел в огоньках что-то свое, невидимое. Снаружи такая сладкая трава желтоватая, а внутри – белая. На вкус сладкая и пряная, как перец. Мишка Цыпандин аккуратно нарезал много стеблей, соскоблил с каждого тонкую кожицу раковиной и вывесил на солнце. Когда трава завяла и покрылась сладкой пылью, положил в травяной мешок. Сок этот столь силен, что кожа горит на руках. Поэтому, когда кусаешь сладкую траву, губами ее не надо трогать, пробуешь на один зуб. Я, сказал Шохин, не выдержал, говорю:

    «Брось, Михалка, улещать дикующих, нам бежать надо».

    А Цыпандин говорит:

    «Ты не торопись, Христофор. Ты лучше снимай стволы с пищалей».

    «Как так? Это же государево оружие».

    «Ну, государь далеко, а дикующие рядом».

    Шохин после этого переспрашивать ничего не стал, ловко снял стволы, а Михалка сложил сладкую траву в воду, заквасил с ягодами жимолости и голубики. Тогда крепко закрыли сосуд, завязали, поставили в теплое место. Прошло несколько времени, этот сосуд стал дрожать. Стал покачиваться, извергать небольшие громы, клекотать, как кипящая вода. Пришел шаман Юляда, сбежались дикующие.

    «Тот шум в сосуде? Он что предвещает?»

    Шаман качал над огнем человеческие кости. Показались легкими. Сказал:

    «Так думаю, хорошее предвещает. Вот каких интересных поймали людей! Когда убьем, их кости высушу, шаманить буду».

    Осталось три дня до смерти, дикующие готовиться начали к веселому.

    Но Михалка тоже готовился.

    Он обретенную брагу залил в котлы и плотно закрыл деревянными крышками. А вместо труб вмазал стволы от государевых пищалей. Прямо в утро последнего дня объявил шаману:

    «Вот, Юляда, вкусная вода. Необычная, веселящая. Сейчас пить будем, радоваться будем. Потом нас убьете».

    Первым попробовал шаман Юляда. Сразу стал веселым. Стал весело разводить руками, потом упал, посинел. От такого вина всегда происходит сильное давление на сердце, потому и называют давежным. Сильное, вредное для здоровья вино, кровь от него сворачивается. Но веселящее.

    Дикующие посмотрели, как шаман веселится, сами стали пить. Стали весело разводить руками. Потом, как шаман, упали.

    Шохин сказал: «Ну, Михалка, бежим?»

    Цыпандин стал смеяться: «Да ты не торопись, Христофор. Я свое вино знаю. Дикующие долго пьяными будут. Проснутся, выпьют простой воды и опять захмелеют. А мы пока соберем нужный припас в дорогу. Отдыхать будем. С дикующими женщинами спать будем».

    Так и поступили. Три дня жили с женщинами, собрали припас. Всего в дорогу собрали. А если какой дикующий просыпался, тому не жалели веселящей воды. Пейте, только спите.

    Потом ушли.

    – А стволы пищалей? – спросил хозяйственный Ларька.

    – А что стволы? Мы могли жизнь оставить. Унесли, конечно, стволы.

    Казаки посмеялись.

    – Вот приведем носорукого, воевода правда даст награду?

    – А как без этого? – кивнул Лоскут. – Свешникову, как передовщику, выйдет, наверное, боярское жалованье.

    – Это сколько же? – прищурился Кафтанов.

    – Ну, если настоящее боярское, – неторопливо подсчитывал Ларька. – Тогда, значит, так. На душу – двадцать четей ржи. Столько же овса. Да три пуда соли. А в чети – четыре пуда двадцать три фунта ржи.

    Оглянулся на Свешникова:

    – Вот как нынче везет человеку.

    Хозяйственно, руки складывая на груди, спросил Шохина:

    – За котел красной меди, Христофор, что писаные дают?

    – А сколь войдет в тот котел собольих шкурок, столь с них и бери.

    – Так много же! Не дадут.

    – А без котла какая жизнь? Им зверька не жалко. Они собольи хвосты в глину замешивают, когда строят полуземлянки. Для крепости.

    – А в Москве, – хозяйственно прикидывал Ларька, – за доброго соболя можно выручить до пятнадцати рублев. А домик купить – за десять. И овца по десяти копеек.

    – Вот-вот, – неодобрительно косился Елфимка, попов сын. – Богатии обнищают, а нищии обогатеют.

    – Рот закрой, наглотаешься дыму!

    И Шохин подтверждал:

    – Здесь сендуха. Много добра.

    Странно намекнул:

    – Знал одного горячего человека. Ухо у него всегда топырилось. Когда-то ходил в подьячих, привык закладывать за ухо перо. Собрал ватажку и самовольно, без царского наказа, ушел далеко. Говорили, что на реку Большую собачью. Сильно хотел разбогатеть.

    – Ну?

    – Ни слуху ни духу.

    – Ты это про Песка? Про вора Сеньку Песка? – В глазах Лоскута вспыхивал тайный интерес. – Куда он ходил, знаешь?

    Шохин ужасно подмаргивал:

    – Никто не знает. Не сыскал тот Сенька пути.

    Свешников про себя дивился: «А чего Шохин сердится? Чего ему тот вор? Зачем вспомнил, зачем говорит горячо? Может Шохин назвать однажды нехорошее имя, помянуть бернакельского гуся?»

    А разговор в урасе нисколько не утихал:

    – Крупного надо брать! За крупного зверя награда выйдет крупнее!

    – Ну крупного! Ну даже возьмем! А как кормить да стеречь такого?

    – Да и как брать крупного? – по делу вмешивался Михайлов. – Может, напугать! Гнать по насту?

    – Он бабки пообдерет.

    – Ну и хорошо. Станет смирный.

    – А если яму выдолбить? – мучился Микуня. – Если выдолбить яму, чтоб зверь ввергся в нее?

    – Да какая яма в сендухе? – сердился вож. – Копни на палец, сплошной лед. Писаные покойников не прячут из-за этого.

    – Куда ж девают?

    – Подвешивают к деревьям.

    От вожа несло жаром, силой, чесночным духом. По свернутой набок роже видно, что драл его не только медведь. И про вора Сеньку Песка, наверное, вспомнил потому, что запомнился ему чем-то вор. Опытный человек, много знает. Плавал по Лене, ставил первые зимовья в низах Большой Собачьей. Громил олюбенского князца Бурулгу. Тогда на русский острожек, где отсиживался Шохин со товарыщи, каждый день бросалась шумная толпа самояди. Отбили нарты с припасами, многих ранили. Кого в лицо, кого в руки. А Шохина – в ногу.

    – Шли по сендухе двое писаных рож, – вдруг вспомнил, моргая ужасным веком. – У одного табак, у другого ничего. Один дым пускает, другой просит: дай! Первый засмеялся, не дал. Оно, понятно, обида. Другой не выдержал, ткнул товарища ножом. Пришел к русскому зимовью, показывает кисет с табаком. Я спрашиваю: откуда у тебя? Он жалуется: да вот отнял у товарища. Очень много товарищ имел табаку, жалуется, а мне не дал. Ну, ткнул ножом жадного.

    – А ты? – замирал Микуня.

    – А я что? Я всегда по справедливости, – отворачивал лицо Шохин. – Я успокоил писаного. Я ему сказал: это не ты ткнул ножом. Это собственная жадность ткнула твоего товарища ножом.

    От смеха с урасы ссыпался снег.

    Смеялись по-разному.

    Попов сын – в ладонь, смущенно. Ганька Питухин – в голос. Ржал, ровно конь. Микуня мэмекал, как олешек. А Косой да Кафтанов, те даже присвистывали от веселья. Ну, рожи писаные, тоже смеялись. Ну, глупый народец!

    – А какие они? – спрашивали.

    – Душой – простые, – помаргивал вож. – А шаман носит при себе зашитые в мешочек человеческие кости. Иногда другого умершего шамана, иногда просто так. Бросает сало в огонь, от него дым идет. Качает над дымом мешочек с костями. Если кости тяжелые, значит плохой ответ, значит не начинай задуманного. А если кости легкие, смело начинай.

    Рассказал:

    – Я многих дикующих привел к шерти, к государевой присяге. Рассеку живую собачку напополам, размечу надвое и пускаю самоядь в промежуток. Они должны при этом пить кровь, метать землицу в раскрытые рты. И обещают мне через специального толмача: вот коль не станем всем животом служить великому государю, тогда твоя палемка пусть рассечет нас, как ту собачку. А кровь, кою пьем, зальет нас. А земля, которую мечем в рот, совсем задавит.

    – Верят?

    – Еще как! – отворачивался Шохин. – А то ведь не прикрикнешь, совсем ясак не понесут. А ясак не понесут – воевода совсем пустой останется. А воевода пустой останется, нас будет драть.

    Рассказал и такое, что в сендухе будто бы живет чюлэниполут – старичок сказочный. Совсем маленький, лысый, бегает босиком по ледяным озерам, оставляет следы пальцев в снегу. Если кто потеряется в сендухе, значит съел того человека чюлэниполут. Дикующие из-за этого босоногого боятся сидеть на берегу озера. Считают, что может ухватить за бороду.

    – Да какие у них бороды?

    – Ну, за что другое.

    Шли.

    От Егорьева дня наутро Ганька Питухин и Лоскут выгнали на наст лося.

    Тяжелый зверь проваливался, рвал жилы о ледяные закраины, искровянил снежную поляну, но людей к себе не подпустил. Вгорячах Митька Михайлов выловил с нарты пищаль. Старинная, колесцовая, по ложе вязью выписано: «Яковлевы ученики Ванька да Васюк». Митька, торопясь, специальным ключом завел стальную пружину. При обратном вращении колесико шаркнуло о кремень, воспламенился порох на полке.

    Ахнуло.

    Снесло пулей лосю полчерепа.

    Густо запахло среди снегов сожженным зельем.

    – Кто посмел? – выскочил на поляну вож.

    Сгорбившись, как медведь, пошел на Михайлова. Тот, оскалясь, выхватил нож. Было видно, что пырнет человека, не задумается. Правда, Свешников успел броситься – разнял, отпнул ногой подвернувшуюся собачку. Удивился вместе с Митькой: да чего тут бояться? Совсем пустая сторона? Кто услышит тот выстрел?

    Шохин злобно сплюнул и ушел в голову аргиша.

    Пластая ножом сырую лосиную печень, Лоскут дразнил Косого:

    – Ты лосиную печень ешь. Ты ее больше ешь. Это сильно помогает от зрения.

    – Так это помогает, когда оба глаза, – не понимал насмешки Косой. – А у меня, видишь, один.

    – А ты больше ешь. Может, вырастет.

    Лось пришелся в самую пору. Мяса нисколько не жалели, но кое-что приберегли и в запас. Неясно, как там обернется дальше. Торопились до ледолома выйти на восточную сторону Большой собачьей. Только вож после Митькиного выстрела впал в большую угрюмость. «И чего боится?» – не понимал Свешников. Но знал, знал: без тайны ничего не бывает.

    Горы вдруг отступили.

    Траурные ондушки, помеченные ажурными черными шишечками, день ото дня становились мрачней. Утоньшаясь, разбегались в разные стороны. Уже не лес тянулся, а одна за другой отдельные рощицы. Потом вообще пошли только деревья. Но вож и здесь шел без сомнений. Приглядывался к распадкам, к ледяным буграм, уверенно указывал, куда следовать.

    – Почем знаешь дорогу?

    – Мне свыше дано, сердцем чую.

    А сам нехорошо и быстро подмигивал:

    – Вот подмечаю, Степан, ты собачек сторонишься, а?

    – И что?

    – Да так…

    Протянул, ускорил шаг.

    Но ночью, когда все спали, позвал:

    «Степан!»

    «Ну?» – шепотом отозвался.

    «Слышишь? Шаги. Ходит за урасой кто-то».

    «Правильно. Ларька ходит. Сегодня он в карауле».

    Удивился:

    «Чего боишься, Христофор?»

    Вож ответил загадочно:

    «Степан, ты богатым был?»

    «Богатым? – удивился Свешников. – Нет, грамотным был. Всяким другим был. А богатым – не привелось».

    «А я был. С незнаемых рек бедными не возвращаются».

    «Где ж твое большое богатство?»

    «Завороженным оказалось».

    «Это как?»

    Шохин промолчал. Но, почувствовалось, приподнялся во тьме на локте.

    «Ты вот, Степан, идешь за зверем старинным, – зашептал. – Это как бы твоя мечта. Так и мое богатство…»

    «Непонятно говоришь».

    «Подожди…» – прижал руку к губам вож.

    Хруст легкий. Но мало ли. Потом лиственница ахнула, как пищаль, в ночи. Наверное, лопнула от мороза. И снова легкий явственный хруст.

    «Медведь?»

    «Ты что? Зачем босоногому?»

    Как ни не хотелось, а сбросили заячьи одеяла, вылезли на мороз.

    В смутном лунном свете, разбавленном морозом, увидели мрачную кривую ондушу. К ней привалясь, сладко дремал озябший Ларька, ничего не слышал.

    – Чья стрела?

    Шохин страшно захрипел.

    Шапка сбилась, начал шарить пустыми руками по снегу.

    А там правда стрела. Короткая и тупая – на соболя. С коротким костяным наконечником. Обычная стрела. Дикующие называют такие – томар. Они шкурку зверя не портят.

    – Не наша стрела, Степан!

    А то! Конечно не наша! Может, вор Песок обронил, почему-то подумалось Свешникову. Проходил здесь когда-то и обронил. А теперь выдуло ветром.

    – Не наша стрела, – хрипел Шохин. – На меня стрела!

    – Окстись, Христофор? Ты соболь, что ль?

    – Знак это!

    – Да чей?

    Шохин выпрямился.

    Как бы пришел в себя.

    Шагнул к дремлющему Ларьке. Жестоко пнул под живот обледеневшей уледницей. Бросался и бил ногой. Сперва шипел от злобы, потом молча.

    Ларька упал, отполз в сторону.

    Ночь.

    Утром, переругиваясь, вязали собак к потягам.

    Злой Ларька косился на мрачного Шохина. Вож о чужой стреле никому не сказал ни слова, Свешникова упросил молчать. Теперь помалкивал, подманивал олешков. Снег вокруг крайней урасы сильно затоптали, разгляди, где валялась та стрела? Пойми, кто потерял? Правда, за увалы уходил по снегу заметенный след. Может, прошел учуг, верховой олень. А может, и дикий.

    Задержавшись, Свешников взглядом проводил аргиш.

    В общем, ничего особенного вокруг – снег да снег. Бугор торчит ледяной, верх обмело. Ну, голая черная ондуша. Совсем ничего особенного. Обронить стрелу мог любой дикующий.

    Потом кольнуло.

    Почему на траурном деревце светлое пятно? Ондуша – дерево черное.

    – Вот чудно, – сказал вслух. – Береста.

    И правда, береста. Белая, без раковин, без зубцов. И твердым выдавлена по бересте извилистая долгая линия, совсем как река, повторяет ее изгибы. Может, и впрямь река, подумал Свешников. И какие-то крестики выдавлены. Какие-то приметные места обозначены. Вот чей чертежик? Писаный шел, оставил знак другому писаному? Или какой вор оставил след?

    Стеснило сердце.

    – Степа-а-ан!

    Услышав крик, спрятал бересту в ташку, в поясную суму.

    – Степа-а-ан!

    – Ну чего кричишь, Микуня? Зачем отстал от аргиша?

    – Степа-а-ан, Христом Богом молю, не брось!

    – Да о чем ты?

    – Измаялся я, Степан. Вот держусь, вида не подаю, но вконец измаялся. Когда-то бабка-повитуха так про меня и сказала: этот неизлечим, потому как с младенчества. Теперь куриная слепота мучает.

    – А зачем пошел в сендуху?

    – Так соболи же! Мяхкая рухлядь! – заспешил, заторопился Микуня. – Я, может, последний раз в жизни вышел в сендуху. А у меня нюх. Прямо нечеловеческой силы нюх. Я чую, найдем богатого соболя. А соболь, он и перед слепым блестит. Прошу, Степан, слезно, не брось! В пути я слаб, верно, но на зимовье – лучший помощник. И очаг согрею, и пищу сготовлю.

    Указал на след ушедшего вперед аргиша:

    – Ты сам посмотри. Никакого одиначества в отряде. Идут вместе, а на деле у каждого свое. Кафтанов даже не стесняется уже нашептывать, что никакой зверь нам не нужен. А Шохин сам смотрит зверем, как бы не бросился. Сердцем чую, Степан, худое случится.

    – Не каркай.

    – Не буду. Только не брось меня.

    – Обещаю, – подтолкнул Микуню. – Иди.

    Проследил, как кинулся по лыжне Микуня. Покачал головой, не любил пророчеств. А ведь Микуня не знает ни про стрелу томар, ни про бересту на ондушке. Может, правда, крадутся за отрядом писаные рожи?

    И без того холодно, а от таких мыслей вообще мороз.

    Прав Шохин, решил. Нужны караулы.

  

  
    Глава II Первая смерть

    Отписка десятника казачьего Амоса Павлова в якутскую приказную избу об отпуске с реки Большой Собачьей сына боярского Вторко КатаеваГосударя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину да Кириле Осиповичю Супоневу да диаку Петру Стеншину десятничешко казачий Амоско Павлов челом бьет.

    Во нынешнем во 155-ом году посылан тобою сын боярский Вторко Катаев на реку Большую Собачью, где людишки живут юкагире, там же род свой, рожи писаные.

    Из Якуцкого острога ушед, путь одолев немалый, много он, сын боярский Вторко Катаев, ногами заскорбел. В острожек Пустой придя, подал челобитную. В челобитной той сказано, что немощен он теперь, скорбен и государевы дальния службы служить не может.

    И яз, Амоско Павлов, десятничешко твой, со служилыми людьми досматривал сына боярского – он немочен.

    И яз оставил его при острожке ждать открытых путей, а буде те пути откроются, с сыном боярским ясачный збор, казну соболиную отправлю в Якуцк.

    А для государевы дальния службы, для прииска и для приводу под государеву высокую руку людишек рож писаных, и для сыска и приводу зверя большого носорукого, у него рука на носу, яз, десятничешко твой, разумением своим поставил передовщиком служилого человека казака Степку Свешникова, коий выслан в Сибирь с Москвы и переведен в Якуцк по енисейской отписке.

    А с ним ушли в сендуху:

    казак Ларька Трофимов, отец у него из гулящих,

    казак Микуня Мочулин, пришел в Якуцкий острог гулящим, поверстан в пешую казачью службу,

    казак Косой, ссыльной человек, прислан с Москвы с отцом своим Ивашкой Косым за многие винные и табашные провинности,

    казак Федька Кафтанов, а отец у него из гулящих людей в службе,

    казак Елфимка Спиридонов, попов сын, а выслан настрого в Якуцк за описку в титле государевом,

    казак Ганька Питухин, переведен в Якуцк по илимской отписке,

    казак Митька Михайлов, прозвищем Ерило, уроженец томской, сослан с Томска в Якуцк с отцом своим Данилой Михайловым за известный тот томский бунт,

    вожатый – промышленный человек Христофор Шохин.

    Да просил он сказать, сын боярский Вторко Катаев, что которые людишки самовольно не схотели итить в те дальние государевы службы, как Гаврилка Фролов да Пашка Лаврентьев, тем, коли явятся, никакова государева жалованья не давать и ждать до тех пор, как их сотоварыщи не придут со служб дальных.

    К сей отписке яз, десятничешко твой Амоско Павлов, руку приложил.

    Шли, дивясь безлюдию, смутной мгле.

    Помнили: людишек ядят рожи писаные. Гость придет – ребенка в котел, а то и самого гостя. Некрасивы, сердиты, ростом не вышли. Хоть что с ними делай, дикуют.

    Шли.

    Вож спал теперь в глубине урасы.

    Не у входа, как раньше, а в самой глубине, у костерчика.

    Жаловался: вот усталость ломит кости, у огня поспособнее. Ведь кто, как не он, чаще всех идет в голове аргиша?

    Еще вчера теснились вокруг ледяные горы, а вдруг страна начала выравниваться.

    Поредели темные лиственничные островки, сухие ондуши торчали уже совсем раздельно, будто кто специально развел деревце от деревца. Снег поблескивал как глазурь, празднично. Охромел, порезавшись о наст, коричневый оленный бык, смирный, как русская корова. Быка перевели в хвост аргиша. Дело простое – пойдет в котел.

    Шуршишь лыжами, думаешь.

    Свешников вздыхал: непонятно.

    Сперва ссеченная железом ондуша. Потом чужая стрела, берестяной чертежик. Так и правда выйдет из-за куста человек, назовется литовским именем. Земля здесь немереная, застав нет.

    Шуршал лыжами.

    Ночью казаки храпели.

    Сердился, бил ногами под одеялом Ерило.

    Цыганистый, намотавшийся, видел, может, во сне городишко над Волгой, тот самый, в котором впервые узнал, что страдать можно по напраслине. Попал там на ярмарку. Квас разный, понятно, винцо, веселые медведи боролись, посередине стоял столб, смазанный салом, – наверху новые сапоги. Ерило ловко лез по столбу, но, когда протянул руку к сапогам, снизу указали: вон, дескать, тот цыганистый кур таскал со дворов!

    Чистая напраслина, а взяли в батоги. Теперь дергается во сне, вспоминает прошлое. Такой точно не запомнит гуся бернакельского. Он и обид-то своих почти уже не помнит, простая душа. И уж лучше его терпеть, чем слушать вечерами распалившегося Косого.

    У Косого одно.

    Соболь-одинец. Соболь в козках (шкурка целиком снята с лапками и с хвостом). Соболь непоротый! Неустанно напоминал, что за шкурку хорошего одинца, коему пару не подберешь, можно выручить до пятнадцати рублев!

    Сразу до пятнадцати!

    Слышал, конечно, государев указ, в коем каждое слово дышало строгостью.

    «Сибирских городов служилые люди ездят и мяхкой рухлядью беспошлинно торгуют. Сибирским тем людям настрого мяхкой рухлядью торговать не велеть. А будет кто торговать, имать их товары на государево имя, а самих за ослушание бить батогами жестоко, бросать в тюрьму».

    Слышал, конечно, но думал все время не о носоруком, а о соболе.

    Вот соболь. Зверок радостен и красив и нигде не родится опричь Сибири. А красота его придет вместе с первым снегом и опять со снегом уйдет.

    Наслушавшись Косого, даже Елфимка Спиридонов, попов сын, вспыхивал глазами. Вот, дескать, Преображенский монастырь, тот, что в Тюмени, поставлен не просто так. Старец Нифонт, чистый сердцем, много лет собирал в народе всякую денежку, хоть совсем малую, и поставил тот монастырь на краю острога в ямской слободе. Угодий своих не было, земли не было, на пропитание никакой ежегодной руги не было, да воопче ничего не было – смиренные старцы при монастыре питались тем, что подадут жители.

    А монастырь по сию стоит, славится.

    И он, Елфимка Спиридонов, человек богобоязненный и законопослушный, так задумал: взяв на реке богатых соболей, тоже поставит монастырь, светлую обитель. Он, сын попов, точно знает, куда и как определить будущую добычу. Его соболя – божьи.

    Длиннолицый, редкозубый, борода в инее, поблескивал темными глазами. Уважительно вспоминал отца – попа Спиридона. Тот кабальным бежал в смутное время от одного коломенского злого дьяка. Думал, что навсегда, но судьбе виднее. Она распорядилась вернуть Елфимкиного отца через восемь лет в угодья все того же коломенского дьяка, только теперь настоящим попом, поставленным в сан рукою митрополита казанского и свияжского.

    Коломенский дьяк освирепел, опознав бывшего беглеца. Пришлось переводить новопоставленного в Усолье. Ну, с отцом уехал и малый Елфимка – тихий, грамотный. Много помогал отцу, по его просьбе переписывал церковные бумаги, всякие казенные прошения. Однораз по задумчивости («Братья, не высокоумствуйте!») сделал описку в государевом титле, за что нещадно был бит кнутом и выслан в острог Якуцкий.

    Но Елфимка, ладно. Елфимку богатство не сгубит. В Якуцке к Елфимке быстро привыкли: подбирал пьяных на улицах, чтобы не замерзли. И в походе успел отличиться. На каком-то привале Микуня Мочулин вышел утром из урасы и простодушно помочился рядом с оленными быками. Конечно, быки взбесились, сбили Микуню с ног, изваляли до сердечного колотья. Хорошо, услышал шум сын попов – вышел на крыльцо, спас убогого. Присоветовал на будущее: «Не дразни быков. Очень падки до всего соленого. Делай малое дело в стороне, затопчут».

    Шли.

    Косой, чем дальше от Якуцка, тем больше смелел.

    Уже открыто выказывал личную приязнь к вожу Христофору Шохину, понимающе переглядывался с Кафтановым, шушукался с Ларькой Трофимовым. Не скрывал, что строит одиначество как бы не со всеми, а только с выбранными. Весь так и горел: какой, дескать, ты передовщик, Свешников? Если б Вторко Катаев не заскорбел ногами, то и сейчас вел бы отряд. А ты кто, Степан? Да ты совсем никто. Ты вот чем лучше Кафтанова? Да совсем ничем. Не находись на государевой службе, никогда бы не встал на место передовщика.

    Ничего не боялся.

    Чувствовал поддержку Шохина и Кафтанова.

    Мы, дескать, Степан, идем не за носоруким, прозрачно намекал. Никто, дескать, не знает, существует ли зверь? Мало ли, что кости находят. В сендухе много чего находят. Например, грибы растут выше дерева. Сердился: ну до чего пуст край! Зажигался: здешние писаные столько лет не платили государю никакого ясака, что враз весь взятый по закону ясак не вывезешь теперь даже на носоруком! Нам, Степан, загадочно намекал, ясак нести.

    Свешников в спор не вступал. Пусть говорят. Это лучше, чем если бы помалкивали казаки да копили в себе неприязнь. А все равно на душе смутно.

    Перед уходом в сендуху забежал в Якуцке к опытному человеку – казаку Семейке Дежневу, которого знал по прежним походам на Яну.

    Дом Дежнева раньше стоял, как многие другие, на Чуковом поле. Но по весне Лена поднималась так высоко, что людям надоело каждый год спасать и сушить вещи, самим спасаться на лодках. В остроге в стороне от реки Семейка срубил новую просторную избу, в которой жил с женой – узкоглазой Абакадай Сичю, крещеной Абакай, с лицом круглым и желтым, как блин. А на голове у нее плат бумажный дешевый – по белой земле пятна чернью, по краям черные да желтые цветы.

    Увидев гостя, метнулась ставить самовар.

    – Что видел? Что слышал?

    Свешников рассказал. Семейка невесело усмехнулся, встряхнул падающий на лоб чуб.

    – Вот баба не понимает, – кивнул на жену. – Твердит одно и то же. Твердит, не уходи. А мне надо уйти. Я замыслил найти путь на Погычу. На новую богатую реку. Слышал? А баба, – кивнул в сторону прикрывшейся платом жены, – одно твердит. Дескать, так говорят только, что уходят на год или на два, все равно потом возвращаются через двадцать лет.

    Тряхнул чубом:

    – Не уходи, твердит. В Якуцке хорошо, твердит. Вот родимцы мясо принесут, полезную траву, вот еще много чего вкусного принесут. Совсем глупая баба! Плачет. А я и с дому еще не сшел.

    – Чувствует, – усмехнулся Свешников. – Да и то. На кого оставишь?

    – У нее родимцев много, – объяснил Дежнев. – Дядя есть по имени Манякуй. Не на пустом месте.

    – Бабам всегда страшно.

    – Бог терпел…

    Дежнев посерьезнел, перешел к делу:

    – Хочу отправиться в Нижний собачий острожек. Уже отправился бы, да Мишка Стадухин, любимчик воеводы, мешает. Меня ест поедом. Ведь вместе ходили не в близкие края, чего, казалось бы? А чванлив, горд, куражист. Всех клонит под себя. В Гриню Обросимова из одной только гордости стрелял в кружале из лука в большом подпитии. На енисейского сына боярского Парфена Ходырева из одного только непримиримого куража крикнул слово и дело. А я Парфена знаю, он простой человек. И Мишка знает, что Парфен – простой, все равно приметывается к человеку. Думает, что раз первый сходил на новую реку, раз первый увидел чюхчей, которые зубом моржовым протыкают себе губы, так сразу над всеми возвысился!

    Сплюнул:

    – Но всех обгонит!

    – И меня? – засмеялся Свешников.

    – А ты-то что? Тоже куда уходишь?

    – Разве не слышал?

    – За носоруким?

    – За ним.

    – Ну, слышал. Не поверил. Говорят, подземный зверь. Говорят, где выйдет из-под земли на свет, там и гибнет. Потому торчат на полянках кости.

    – Если живет под землей, то где проходы?

    – А подмывают талые воды, рушатся.

    – Да ты сам посуди! – заспорил Свешников. – Как такой крупный зверь забьется под землю? Там вечный лед, пешней не возьмешь.

    – А у него рога. Он горячий.

    – Нет, не может столь крупный зверь жить под землей.

    Помолчали, слушая круглолицую Абакай.

    Она вздыхала, плела какую-то вещь из веревочных обрывков.

    Видно, что сильно не хотела отпускать Семейку. Выросла под северным сиянием, под огнем над снегами. Знала: везде опасно. Но только Семейка все равно знал больше, чем она, потому что успел послужить и на Яне, и на Оймяконе, и на реке Большой Собачьей.

    На последней, рассказал, рожи писаные живут по неизвестным речкам, кочуют по сендухе, охотно плодятся, охотятся, думают, что так в мире было всегда. Думают, что иначе и быть не может, что сендуха – это и есть весь обитаемый мир, нет нигде никакого другого – только мекающие олешки, да птица кароконодо, да дед сендушный босоногий вдруг выступит из снегов. Иногда, правда, еще из снегов выступят русские. Тоже странно. Кто такие? Куда идут? Зачем?

    Вот Семейка.

    Вот Мишка Стадухин.

    Вот Ерастов, Ребров, оба – Иваны.

    Давно ли русские стояли на Енисее? Давно ли край державы проходил по Лене? А вот спустились из Жиганска на деревянных кочах бородатые люди енисейского казака Ильи Перфирьева и такие же бородатые люди тобольского казака Ивана Реброва. Достигнув устья Лены, по доброму согласию поплыли в разные стороны. Ребров на западе достиг загадочной реки Оленек, Перфирьев на востоке – Яны. Потом Мишка Стадухин, сгорая от нетерпения везде оказаться первым, добрался до рек Алазеи и Ковымы, сообщил о неведомом прежде народе чюхчах. А потом атаман Дмитрий Копылов заложил на Алдане деревянный Бутальский острожек, а енисейский казак Курбат Иванов ступил на каменистые берега Байкальского озера, учинив тому подробный чертеж. А томский казак Иван Москвитин после многих приключений перевалил обрывистые горные хребты и свалился на туманную Ламу, на берег моря Охотского.

    После Ермака, считай, всего за полвека, отнесли казаки край державы на самый океан.

    Года не проходит без новостей.

    Так и снуют казачьи кочи между Якуцком и Колымским нижним острожком.

    Недавно, например, явился письменный голова Василий Поярков, рассказал о новой реке Мамур. Та земля, оказывается, угожая, скотом и хлебом изобильна, еще рыбой, пушниной. Люди едят там не на простом дереве, а чаще на серебре. И ходят в тяжелых китайских шелках, делают плотную бумагу, добывают постное масло, которое куда как хорошо идет к огурцу. Там далеко можно ходить в походы и подвести под высокую царскую руку много новых сидячих людей, способных к пахоте, укрепить их в вечном холопстве.

    Шли.

    Свешников приглядывался.

    С Елфимкой, например, бежал рядом.

    Вот что знал он, сын попов? Ну, книгу «Октоих», в которой много красного цвету да целые строки набраны красным. Да читал в храме часы. Да пел на клиросе по крюковым нотам. А храм, хоть и посвящен Софии, Премудрости Божией, совсем деревянный, маленький, его даже не расписывали никогда, потому что вдруг как пожар? Иконы из окна можно вытащить, а роспись дорогую?

    Правда, главы побиты чешуей, поставлены на бочки, крытые лемехом.

    Однажды послали Елфимку в Москву. Рылся он там в Овощных рядах, искал на Печатном дворе старые евангелия, псалтыри, минеи, молитвенники. Труд нелегкий, к тому же без всякого жалованья – без хлебного, без денежного. Томился малый, но все делал неспешно. Такой бы добрался и до бернакельского гуся, только никто такому себя не доверит. Добрый барин Григорий Тимофеевич точно бы не доверил. Вот набожен, а фыркнул бы, не сказал поповскому сыну литовское имя.

    Идя рядом, Свешников спросил:

    – Почему пошел за носоруким?

    – А Вторко позвал. Сын боярский.

    – Так сразу? Наверное, обещал что-нибудь?

    – Всякое говорил. Говорил, не пустыми вернемся… Ефимка смутился. – Но ведь не для себя. У меня все – Божье…

    – Ну, не знаю, что обещал сын боярский. Я ничего особенного не обещаю. Но если найдем носорукого, внакладе не останешься. От такого зверя даже в Москве могут наступить перемены.

    – А Христофор говорит… – начал было Елфимка, но оборвал себя, насупился. Впрочем, и без особых слов было видно, что приобщают Елфимку к тайному одиначеству. Выдавил несколько растерянно: – А этот зверь… Он старинный, наверно? Божье ль дело ловить столь старинного зверя? Христофор так и говорит, что не про нас зверь этот. Говорит, чтобы к нему держались, тогда всем будет хорошо.

    – А так бывает?

    Елфимка строго поднял глаза:

    – Должно быть. Даже всенепременно.

    – Вот говоришь, Божье ль дело ловить зверя старинного? – усмехнулся Свешников. – А брать ясак? А последнее тянуть с писаных?

    – Не тянуть, – строго поправил сын попов. – Не тянуть, а брать законное. Они государю сколько не платят? А живут на государевой земле. Темные, некрещеные, совсем погрязли в грехах. Мы им глаза откроем. Жалко, что придем ненадолго.

    – А вот тут ошибаешься. Куда приходим, там мы навечно.

    Шли.

    Небо серое.

    Мрачные лиственницы.

    На крутых подъемах олешки потупляли подрезанные рога, фыркали недовольно.

    Как-то полдня шли звериной тропой. Но зверь не человек, зверю необязательно ходить прямо – тропа к вечеру вильнула, ушла в распадок. Поставили на чистом месте урасы. Свешников спустился к реке.

    Продолбил пешней лунку. Поднялась со дна снулая рыба. Сонно стояла в холодной воде, сосала воздух.

    – А вот не гляди в воду! Старичок схватит!

    – Чюлэниполут? – Свешников легко запоминал чужие слова.

    Шохин усмехнулся. Моргнул неправильным веком. Присел рядом на корточки, плюнул, целясь в рыбу, вышедшую подышать:

    – Вот сколько лет живу, Степка, а понять никак не могу. Идем, идем неизвестно куда, а потом рыба навстречу. Зачем? Мы же ее съедим.

    – Всех не съешь.

    Помолчали.

    – Нет, ты скажи, Степка. – Шохина явно что-то мучило. – Вот родился я, рос, ходил на дальние реки, стал вожем, живу. И рыба когда-то родилась, выросла в крупную, живет. Но я и рыба в отдаленности друг от друга. И пусть бы так всегда. Зачем судьба нас сводит?

    – На все воля Божья.

    – Ну, может, – нехотя согласился Шохин.

    Такой мог бы знать литовское имя. Такой много чего мог бы знать. После ночи, когда нашли в снегу чужую стрелу томар, Шохин незаметно, но внимательно приглядывался к Свешникову. Держал что-то свое в уме.

    Шли.

    Зимний путь сушит.

    На ходу воды не найдешь, все вокруг выморожено, превращено в камень, а если встретишь выжатую на лед воду – такую ледяную все равно нельзя пить. Терпели, как могли, до ночлега. Зато в урасе неторопливо тянули кипяток, настоянный на ягоде, чаще на шиповнике.

    Сил нет, как устали, но разговор.

    Вож, например, сдержанно хвалил Ганьку Питухина: сильный человек, ловко идет, любой груз ему по плечу. Незаметно сам хвалился: он, Христофор, раньше был сильней. Он и сейчас в силе, но был сильней. Его, вожа Христофора Шохина, всякая сендушная самоядь прямо называла – сильный. По-ихнему – тонбэя шоромох.

    Было, рассказал, взяли у самояди женку в ясырь. Ну, олешков там, всякую мяхкую рухлядь, мало чего оставили дикующим. Один почему-то сильно обиделся на Шохина, старательно обшил кафтан костяными пластинками, покачал над дымом легкие кости шамана:

    «Вы, кости шамана, что скажете?»

    Кости сказали:

    «Убей англу. Убей у рта мохнатого. Убей тонбэя шоромоха».

    Пришел вызывать, а Шохин говорит:

    «Ты жилы не рви. Куда торопиться? Жизнь долгая. Садись у очага, отдохни. Выпей огненной воды, съешь вкусного. Потом будем драться».

    Так и сказал: садись, пей. Огненная вода прибавляет сил, веселит сердце. Коли выпьешь сразу полную кружку – сильно изменишься к лучшему. Сил не было – сильным станешь. Трусом был – пойдешь с голыми руками на сендушного деда.

    – А дикующий? – угодливо заглядывал сбоку Косой.

    – А дикующий что? – моргал красным веком вож. – Конечно, выпил полную кружку. Ему тепло стало, хорошо. Он лег у костра довольный. На другой день драться не стал. Белок принес, песцов принес, сестру привел. Сказал: давай огненную воду. Сказал: еще хочу огненной воды. Дружить будем, другую сестру приведу.

    Елфимка насупился:

    – Грех!

    И Гришка Лоскут почему-то обиделся:

    – Тонбэя, говоришь? Шоромох?

    И оскалился обидно.

    Одно время Свешников бежал рядом с Гришкой. Лоскут жаловался:

    – Тебе, Степан, что? У тебя все гладко. Ты, может, вернешься, в почете будешь. А мне?

    – А не хватай воеводу за груди.

    – Я один, что ли? Меня записали к Ивану Ерастову – на новую реку Погычу, а Ивана не пустили на реку. Отдал воевода Василий Никитич наказную грамоту не Ивану, как должно было быть, а любимчику своему – Мишке Стадухину. А нас, простых казаков, совсем прижал – жалованья не выдавал по году, да треть выворачивал на себя. Куда такое терпеть? Пятидесятник Шаламко Иванов, десятники Васька Бугор, Симанко Головачев, Евсейка Павлов – все сразу одинаково подступили к воеводе. А я воопче горяч. Ну, Васька Бугор.

    Свешников усмехнулся:

    – Не шлись на Бугра, живи своим умом. Я Ваську знаю. Он неистовый. Только у него все равно голова есть. Он после бунта пусть силой взял чужие суда, зато увел людей в Нижний острожек. А ты?

    – А меня бес попутал, – насупился Лоскут. – Я не виноват. Есть в Якуцке торговый человечишко Лучко Подзоров. Держит лавку, дает под проценты в долг. Родственник богатых торговых гостей Гусельниковых. От него вызнал, что брат мой Пашка по слепоте своей тайно сшел в сендуху с вором Сенькой Песком. Ушли в сендуху, и как их не было. А мне брата жалко. Да и кабалы братовы на меня перелегли. Ну, явился к Лучке, стал требовать правду. Для уверенности выпил крепкого винца. Лучку побил, опять же, для уверенности. Ну, он сказал. Прибейся, сказал, к отряду сына боярского Вторко Катаева, они в точь идут в те места, где пропал Пашка.

    – Так и сказал? – насторожился Свешников.

    – Вот свят! – перекрестился Лоскут. – У Лучки нет корысти загонять меня на тот свет. Он в обиде на меня, но все равно выгоднее, чтобы я вернулся. Коли вернусь с мяхкой рухлядью, понятно, расплачусь за брата. А коли сгину, какой с того толк?

    – Поймаем носорукого – расплатишься.

    – Ну, носорукий, – неопределенно протянул Гришка. – Кто знает о таком звере? Я на новую реку хотел уйти.

    Пожаловался:

    – В Якуцке тесно.

    – Здесь не Якуцк.

    – А мне и здесь тесно.

    – От кого бежишь?

    – Не знаю.

    – Ну, хорошо. Ну дойдешь до края земли, что дальше?

    – А я и дальше пойду.

    – В океан упрешься.

    – Коч построю.

    – Да куда?

    – Не знаю.

    Подумал:

    – А разве за океаном ничего нет?

    – А об этом я не знаю, – вздохнул Свешников.

    И предупредил Гришку, шаркая лыжами по снегу:

    – Ты о звере думай, а не о выгоде. Тебе сейчас правильнее – служить. Крикнуто на тебя в Якуцке государево слово, так что удача тебе нужна. Вот так и считай, что носорукий – твоя удача. Вернемся без зверя, припомнят тебе все грехи, мыслимые и немыслимые. А приведем зверя, слово даю – отстою тебя. У кого угодно отстою, даже у воеводы Пушкина.

    Лоскут не ответил.

    Надвинул на лоб меховой капор, пригнулся, упрямо попер на ветер.

    Свешников покачал головой. Не пошлет в сендуху беглого московский дьяк. Скорее сговорится с вожем, тот вольный.

    Шли.

    Ох, носорукий.

    Ох, старинный зверь.

    О таком часто говорят в питейных избах.

    В питейных, известно, чем больше пьют, тем явственней слухи.

    На первой чарке еще терпимо. Ну, вроде велик упомянутый зверь. Ну, вроде тяжел, сала на нем в три пальца, потому и не мерзнет на лютом холоду. А живет прямо в сендухе, считай, со времен потопа. Другие разные звери утонули, а носорукий, может, выплыл на какую ледяную гору. Отдышался, дождался спада воды, теперь мирно спустился в плоскую сендуху. Ходит по ягелю, оставляет след. На носу рука, хватает ею разные вещи.

    На второй чарке рассказчик смелеет.

    Правда, выясняется, что сам он никогда не видел носорукого зверя, но голос слышал. Громкий как труба. Или как большой охотничий рог. Такой голос услышишь, уже ни с каким другим не спутаешь. Ну а если рассказчик сам по какой-то причине не слышал все-таки носорукого, то непременно знает одного или двух людей, испытавших такое. Скажем, на Мишку Глухого шлется. Мишка стал глухим как раз после встречи с носоруким. Где-то на реке Алазее. Или на Яне. Точнее и сам Мишка не помнит, потому как дикующие его недавно зарезали.

    Но по-настоящему раскрепощает третья чарка.

    Рассказчика пробивает пот, он становится доверителен, наклоняется к самому твоему уху. Он уже не говорит, а шепчет тайное: вот никому, дескать, слова не обронил, только тебе по дружбе!

    И говорит. Всю правду, как на духу.

    Вот, дескать, сам виноват. Вот совесть его мучает.

    Так случилось, говорит, что встретил в сендухе старинного зверя. Никому не говорил, но тебе скажу тайное: удачным выстрелом из колесцовой пищали завалил зверя. Ударила пуля прямо в лоб. Наверное, посейчас лежит невинный зверь в ледяной сендухе, замерз на ветру, хоть сегодня забирай.

    «Неужто лежит?»

    «Обязательно!»

    «Неужто убит выстрелом из пищали?»

    «Из нее. Из простой колесцовой. Взята с казенки».

    «Возможно ль такое? Велик ведь старинный зверь!»

    «Ну что с того, что велик? Попал под пулю. А до того по собственной дурости ввалился в глубокую ледовую трещину, я ж его не перед собой встретил. Еду, дремлю, вдруг собачки расстроились. Раскрыл глаза, а над ледовой трещиной стоит живая рука. Завилась крендельком, а скорее, как раковина. Я пищаль приготовил, курок взвел, прислушался, а зверь в трещине плачет. Выбраться не может. Вот я и пожалел, стрельнул в голову зверя».

    «И сейчас лежит?»

    «Обязательно. Если снегом не занесло».

    «А где именно лежит? Как такое место найти?»

    Вот тут и начинается главное. Показывается путь, идут уточнения.

    В общем, идти надо на полночь. Это всякому понятно. Вниз по Лене, начиная от щек. Или идти по Большой Собачьей, еще лучше. Носорукий любит такие холодные места. У него жиру на три пальца и рыжая шерсть, длинная и густая. Такая длинная, что сам в ней путается. Идет и путается в собственной шерсти. Бывает, так запутается, что упадет. А мясом носорукого можно запросто кормить собак. А вот чтобы человек ел, этого не знаем.

    Наслушавшись в питейной, Свешников заглянул к Стадухину.

    Чванлив, высокомерен, не в меру горяч, без повода обидеть может Стадухин, а видел многое, отличился в морских плаваниях и в пеших походах. Ходил на Лену с сыном боярским Парфеном Ходыревым. Участвовал в стычках с незамиренными якутами. С Постником Ивановым воевал с тунгусами, обжившими реку Вилюй. Лично взял в плен знатного князца из рода калтакулов. Ясаку привез три сорока соболей. А еще было, с отрядом из четырнадцати человек спускался на студеный Оймякон. А с того Оймякона плавал по Большой Собачьей. Вот там-то и услышал от дикующих смутное: вроде есть на восток другая новая река – Ковыма, а за ней такой народ, чюхчи. Построил надежный коч, спустился по Большой Собачьей к морю, держась ледяного неприютного берега, дошел до означенной реки.

    Гордый человек. Принял Свешникова свысока. На интерес к реке Большой Собачьей ответил явственным подозрением:

    «На што тебе?»

    «Иду по государеву наказу».

    «Ясак взымать?»

    «Прежде ловить зверя».

    «Какого такого зверя?»

    «Старинного. С рукой на носу».

    «Ну? – удивился Стадухин. – Я про него слыхал. Но зачем ловить? Проку-то?»

    «Насчет проку государю виднее».

    «Тогда иди».

    Вот и весь разговор. Сразу видно, что не посвящен человек. Но все равно смотрел Стадухин так, будто догадывался и про бернакельского гуся, и про слова московского дьяка.

    А что? С Мишки станется.

    Он и литовским именем может назваться.

    Думая так, Свешников уходил от мыслей о прошлом.

    Но ведь – безлюдье, тишь. Сумеречно под низким небом. Идешь, молчишь, прислушиваешься к редким звукам. Хочешь не хочешь, а поневоле задумаешься.

    Когда Степке Свешникову десяти не было, шайка варнаков (после Смутного времени в лесах много кого скопилось) напрочь сожгла деревеньку Онуфрино, повыбив жителей. Маленький Степка отсидел два дня и три ночи в дымном подполе, потом вылез из мрачного пепелища и побежал к соседям в деревню Бадаевку. Лютый обширный помещик Бадаев в голодное время специально приманивал голодных беглых и потихоньку крепил за собой. Тем быстро возрос в хозяйстве. Степке тоже обрадовался. Расспросив, определил в дом.

    В доме богато. На окнах ситцы.

    Трепещет в пыльном облаке моль, а все равно богато, богато.

    На Бадаеве азиатский кафтан – азям. Простой, но такие и воеводы носят. И еще азям лазоревый на бумаге. Любил Бадаев всяко блеснуть. И еще азям кумашный и лисий красный. Этот совсем как у воеводы. Сам говорил, что купил такой богатый в Москве у торгового бузхаретина. Привезли издалека. Аж из самой Бухары, где небо, говорят, как глазурь. А Степке выделил рубаху да изгребные пачесные штаны. Понятно, плохие, для малых работников.

    Бадаев сед, лют.

    Держал конный завод, большую псарню.

    Вел подробные записи в хозяйственных книгах, крепко держался за самую маленькую копейку. Была даже какая-то тайна в том, как лютый Бадаев неторопливо окунает гусиное, остро очиненное перо в чернила, а потом рисует на бумаге загадочные значки.

    Правда, Степка уже знал: эти значки есть буквы, литеры. Даже знал о том, что если запомнить каждую литеру, то можно самому читать книги. Оставаясь один, не раз брал в руки одну особенно толстую, часто лежавшую на столе. В той книге не было никаких картинок, оттого любопытство еще больше мучило Степку. Листал книгу степенно и с умным видом: вот как много всякого может быть написано в толстой, в столь важной книге!

    Однажды Бадаев застал Степку над книгой. Изумился: каков щенок! Отослал на конюшню. Выпороли.

    Конечно, Степка стал осторожнее, но любопытство перебороло: еще дважды попадался на открытой книге. В изумлении лютый Бадаев сам приходил на конюшню посмотреть: не мало ли бьют грамотея?

    Отлеживаться бросали на псарню.

    Подходили собаки, обнюхивали мальчишку, дышали на него теплым воздухом. Добрей всех казалась зрелая сука Тёшка – влажным языком вылизывала кровоточащую спину.

    Терпеть это было невыносимо. В двенадцать лет начал бегать. Тогда все бегали. Не только крепостные, но и прикащики. Лютый Бадаев, немало веселя соседей, устраивал большие облавы на беглых, прочесывал с собаками прилегающие леса. Имел на том большую пользу, потому что знал: холопий приказ в Москве сверх меры завален господскими явками. Если не заявил вовремя, что кто-то у тебя сбег, за преступление сбегшего ответственность на тебя ложилась. Так хоть людишек каких наловить.

    Неоднократного беглеца засекали до бессознания. От порки Степка стал портиться, заикаться. Местная бабка-татарка, дай ей бог здоровья, ладила его – но сколько можно?

    В последний раз бежал в двадцать втором, при государе Михаиле Федоровиче.

    Уходя, ярко зажег за собой Бадаевский двор. Решил: умру, но никогда больше не вернусь в Бадаевку. Одного только боялся, как бы не пострадала в огне добрая сука Тёшка.

    Москва!

    Добрался до самой Москвы.

    Многие дома каменные, непривычно большие.

    Вкусно пахнет древесным дымом, над улицами желтая пыль. В Китае за Гостиным двором торговая казнь – кнутом выбивают деньги из должников. Степка сперва по своей наивности дивился: бьют должников, а деньги из них не выпадывают. Тут же, в мелкой сухой пыли, как ободранная курица, купался юродивый, громко хлопал руками-крыльями, страшно морщил низкий скошенный лоб, бормотал невнятное, пускал жидкую слюну.

    Степка, конечно, боялся.

    Зато крепко помнил теперь со слов всяких беглых, с которыми пришлось общаться в эти годы: урочные лета. Вот, дескать, не будешь пойман хозяином пять лет, станешь свободным!

    Таков милостивый государев указ.

    Вот и жил, считая года. Кому поможет поднести вещи, а где попросит милостыню.

    Однажды за небольшие деньги поднес нетяжелый бумажный сверток непонятному барину. Барин правой рукой важно махал, на левой не хватало трех пальцев. Шел пешком – наверное, зачем-то отпустил экипаж. Весь важный и толстый. Борода окладистая, на старинный манер. Нос багров и крючком, упрямые глаза навыкате – пьяные.

    Дошли до Сретенки. Перед обширным домом боярин усмехнулся:

    – Я считал, не дойдем.

    – Как так?

    – Считал, сбежишь.

    – Да зачем?

    – Как звать? – вместо ответа спросил барин.

    Степка сразу испугался, отступил на шаг. Прикидывал, сразу бежать или подождать второго вопроса?

    – Беглый?

    Степка отступил еще на шаг.

    – Ну, вижу, вижу, что прислониться не к кому? Ты стой, чего дуешься? – Даже засмеялся. – Ну, ровно гусь бернакельский!

    Вот когда впервые услышал! Но тогда обидно стало. Почему так? Вот странный барин: и никакую денежку не дал, и дразнится.

    – Служить хочешь?

    Степка окончательно растерялся.

    То, значит, гусь какой-то бернакельский, а то сразу – служить!

    Но взял и поверил барину.

    В просторном доме у доброго барина Григория Тимофеича аккуратно чистил комнаты, подметал деревянные лестницы, снимал пыль со стен. Раз в месяц специальной влажной тряпицей протирал тяжелые, переплетенные в кожу книги – плотно друг к другу стояли на специальной полке. Дивился страшно: книги не божественные и не хозяйственные. То есть совсем не такие книги, как у лютого помещика Бадаева. И это казалось – хорошо.

    Но сам Григорий Тимофеич жил неправильно.

    Всегда важный, ни с кем не водил дружбу. Сидел дома, листал книги, тянул белое винцо. Иногда сладкая баба приходила, в юбке, как в бочке. А всю Страстную пил без просыпу – например, не дался цырульнику поправить обмахратившуюся бороду. А утром в Светлое воскресенье напился еще ужасней. На самом рассвете был пьян, когда люди еще не успели разговеться. Шумел при этом, неистово хулил боярина Милославского. Вот ты, дескать, шумел в сторону Милославского, хоть посажен государем надо мной, над Григорием Тимофеичем Львовым, хоть сидишь в ряду в горлатой шапке, а все равно по сравнению со мной – худороден, истинная собака! Моя ветвь, пусть захудавшая, из самой глубины, а ты, Милославский, совсем незначительного происхождения! Считай, выведен в люди думным дьяком Иваном Грамотиным, а то бы так и сидел в своих деревеньках. Кричал шумно: лучше пить всю Страстную, чем говеть с таким, как Милославский!

    Барин ругается, а Степка думает: а сами-то пьете! А сами-то даете советы Господу! Правда, хватало ума вслух такого не говорить. Но страшал: «Вот смотрите! Сошлют в монастырь!»

    Знал про боярина Милославского Илью Даниловича, что это очень непростой человек. Шептались, что растит красивых и скромных дочек, дружит с боярином Морозовым. А боярин Морозов, это все знали, он собинный друг царя. Одно плохо: и тот и другой широко пользуются советами иностранца Виниуса, воопче льнут ко всему иностранному.

    О Морозове, правда, добрый барин отзывался более или менее терпимо: все же растил с дьяком Назаром Чистым царя. Но Милославский! Но Илья Данилович! Добрый барин так поворачивал, что всякие иностранцы через того Илью Даниловича плохо влияют на царя.

    Слушая такое, Степка ужасался:

    «Ой, сошлют в монастырь!»

    «Молчи, дурак! – сердился добрый барин. – В Сергиевской улице видел: в доме напротив церкви молодого мальчика продают пятнадцати лет. А с ним бекешу, крытую голубым гарнитуром с особенными отворотами. Вот тебя продам, куплю мальчика с бекешей!»

    Страсть как не любил иностранного.

    «От всего иностранного русский человек болеет, – говорил назидательно. – От всего иностранного нам нужны китайки, зендем, язи и кумачи. Ну, может, еще камки. А духу чтоб никакого. Я, – поднимал руку без трех пальцев, – в свое время посылан был в заграницы. Но дышать немецким воздухом так не хотел, что даже пальцы отрубил, чтобы не ехать. У нас не как у иностранцев. У нас солнце взойдет, смотришь – квас, мухи. Хорошо! А от иностранцев только употребление табаку, богомерзкой травы, за которую при царе Михаиле правильно резали носы».

    Оборвет себя. Поглядит красными похмельными глазами.

    «Кругом шиши да шпионы. Грамоту учи, дуралей!»

    А в книжке картинка: стол длинный со многими учениками.

    Во главе – учитель, неприятно похож на поумневшего лютого помещика Бадаева – скулы острые, седые нехорошие бакенбарды вьются; а на коленях перед ним малых лет ученик – урок отвечает. Еще один пишет, третий, озлясь, таскает соседа за космы. Тут же на лавке секут розгами четвертого.

    «Аз… Буки… Веди…»

    Самому себе дивясь, Степка самостоятельно разобрал надпись под картинкою:

    Ленивые за праздность биются,грехов творити всегда да блюдутся.Что ж, подумал, значит секут провинившегося поделом.

    Но и жалел провинившегося – зачем за лень отдавать такому лютому?

    В другой книге по слогам прочел молитву Христу Богу.

    «Иже во христианех многу неволю от царей и от приятелей неразсудных злобы приемлют многи, еще же и от еретик и чревоугодных человек; таков есть глагол прискорбных…»

    Ничего не понял.

    Но будто холодом дохнуло, оледенило сердце.

    Полки обнищавшие, Иисусе, вопиют к тебе,речение сие милостивое прими, владыка, в слух себе.Еже на нас вооружаются коварством всего света,всегда избави нас от их злого совета.Оне убо имеют в себе сатанину гордость,Да отсекут нашу к тебе душевную бодрость.И твой праведный закон по своей воле изображают,Злочестивых к совести своей приражают.Лестными и злыми бедами погубляют нас, яко супостаты,а не защитят от твоего гнева их полаты…Аккуратно смахивал пыль с книг:

    «А вот не защитят от твоего гнева их полаты…»

    Многие книги у доброго барина Григория Тимофеевича оказались не божественные. Одну, например, Степка перелистывал особенно часто. В ней изображалось всякое мирское зверье: нелепый верблюд с двумя горбами, толстая морская свинья, гладкие морские звери-единороги и даже старинная птица строфокамил – страус.

    Дивен, дивен, Боже, мир твой!

    Зачарованно по складам читал некие волшебные слова, напечатанные в конце полюбившейся ему книги: «Клятвенно подтверждаю правдивость сведений указанного ученого Геральдуса».

    «Читай вслух», – требовал Григорий Тимофеич.

    И подсовывал Степке книгу – «Оглашение!» Ее привез в Москву Лаврентий Зизаний Тустановский – ученый человек. Так и назвал «Оглашение», но патриарх Филарет исправил название на «Беседословие». Якобы (со слов доброго барина Григория Тимофеича) потому переименовал, что «Оглашение», такая книга известна у Кирилла Иерусалимского, а под одним именем многим книгам быть нелепо.

    Григорий Тимофеевич вздыхал. Нравилось ему, что мудрость в книге своя, не иностранцами завезенная. И разговор в книге происходил на простом казенном дворе между простым русским князем Иваном Борисовичем Черкасским и думным дьяком Федором Лихачевым. Не между каким-нибудь там Виниусом и другим немцем. Некие Илья и Гришка кричали в книге на названного выше Зизания:

    «У тебя в книге написано о кругах небесных, о планетах, зодиях, о затмении солнца, о громе и молнии, о тресновении, шибании и перуне, о кометах и о прочих звездах, но эти статьи взяты из книги Астрологии, а эта книга Астрология взята от волхвов елллинских и от идолослужителей, а потому к нашему православию не сходна. Почему из книги Астрологии ложные речи и имена звездам выбирал, а иные речи от своего умышления прилагал и неправильно объявлял?»

    Зизаний оправдывался: «Что же я неправильно объявлял? Какие ложные речи и имена звездам выбирал?»

    Илья и Гришка: «А разве это правда, говоришь: облака, надувшись, сходятся и ударяются. И оттого бывает гром. И звезды ты всяко называешь животными зверями, что на тверди небесной!»

    Зизаний: «Да как же писать о звездах?»

    Илья и Гришка: «А мы пишем и веруем, как Моисей написал: вот сотворил два светила великие и звезды и поставил их Бог на тверди небесной светить по земле и владеть днем и ночью, а животными зверьми Моисей их не называл».

    Зизаний: «Да как же светила движутся и обращаются?»

    Илья и Гришка: «По повелению Божию. Ангелы служат, всякую тварь водя».

    Зизаний: «Волен Бог да Государь святейший кир Филарет партриарх, я ему о том и бить челом приехал, чтобы мне недоумение мое исправил. Я и сам знаю, что в книге моей много не дельного написано».

    Илья и Гришка: «Вот прилагаешь новый ввод в Никифоровы правила, чего в них никогда не бывало. Нам кажется, что этот ввод у тебя от латинского обычая; сказываешь, что простому человеку или иному можно младенца или какого человека крестить».

    Зизаний: «Да это есть в Никифоровых правилах».

    Илья и Гришка: «У нас в греческих правилах ничего такого нет. Разве у вас вновь введено, а мы таких новых вводов не принимаем».

    Зизаний: «Да где же у вас взялись греческие правила?»

    Илья и Гришка: «Киприан митрополит, когда пришел из Константинограда на русскую митрополию, то привез с собой правильные книги христианского закона, греческого языка, правила и перевел на славянский язык, Божиею милостью они пребывают и до сих пор безо всяких смутков и прикладов новых вводов, да и многие книги греческого языка есть у нас старых переводов, а которые к нам теперь выходят печатные книги греческого языка, то мы их принимаем и любим, если они сойдутся со старыми переводами, а если в них есть какие-нибудь новизны, то мы их не принимаем, хотя они и греческим языком тиснуты, потому что греки теперь живут в великих теснотах, в неверных странах и печатать им по своему обычаю невозможно».

    Зизаний: «И мы новых переводов греческого языка книг не принимаем. Я думал, что в Никифоровых правилах в самом деле написано, а теперь слышу, что у вас этого нет, так и я не принимаю. Простите меня, бога ради. Я для того и приехал, чтоб мне от вас лучшую науку принять».

    Григорий Тимофеевич слушал, кивал. Нравилось ему, что вот едут на Русь учиться не дурну всякому. Кресло под ним прогибалось чуть не до пола. Волосы спутаны, борода сильно не расчесана – пьян.

    Прерывая Степкино чтение, начинал жаловаться.

    Вот-де не закончил давнюю, тянущуюся с каких пор распрю с боярином Ильей Данилычем Милославским, а уже ударил челом на другого своего обидчика – на боярина Салтыкова. Проник глупый Салтыков в ряды старой московской знати, а где его поколенная таблица? Пусть покажет! Где его послужные разрядные росписи? Налетели голяки на царскую доброту. Ругался: «Как гуси бернакельские!»

    Про таких гусей Степка узнал из толстой книги ученого человека Геральдуса. Того самого, чья правдивость подтверждалась специальными клятвами.

    Оказывается, есть на свете гуси, которые сами по себе вырастают на обломках сосны, если бросить обломки в морские волны. Сначала нарождающиеся на свет гуси имеют вид простых капелек смолы, затем определяются формой, прикрепляются клювами к плывущему дереву, постепенно обрастая ради безопасности твердой скорлупой. Окруженные такой твердой скорлупой, гуси бернакельские в самом темном волнующемся море чувствуют себя беззаботно. Без роду, без племени, а живут.

    «Я сам видел, – монотонно читал Степка, поглядывая на доброго пьяного барина, – как более тысячи таких бернакельских гусей, и еще заключенных в скорлупу, и уже вполне развитых, прямо как птицы, сидели на обломках принесенного волной соснового дерева…»

    Григорий Тимофеич согласно кивал:

    «Все так… Все так… Гуси бернакельские…»

    А сам тянул крепкое винцо из большой кубышки.

    Степка сердился:

    «Ужо отправят вас в монастырь!»

    «Молчи, дурак!»

    Иногда Степка думал, что добрый барин ругается с московскими боярами просто от нечего делать. От большой русской тоски, растворенной в скучном московском воздухе. Но за это еще сильнее жалел барина. Вот зачем мучается хороший человек? Ну пусть нет семьи, ну пусть нечем занять руки и душу, так молился бы за других добрых людей.

    Однажды Григорий Тимофеич приказал:

    «Пойдешь в Китай-город».

    Назвал нужный дом, вручил сверток.

    Вид барина показался Степке неважным – лицо бледное, борода всклоченная, руки трясутся. Перед этим все говорил о больших планах, о том, что возвысится, о том, что сядет выше Милославского, иначе не может быть. От всего этого Степке захотелось сбегать побыстрее, чтобы потом посидеть при барине, приглядеть за ним. Будет так сильно пить, подумал, охватит его горячка, даже в монастырь не успеют сослать, сам помрет.

    И побежал.

    На кривых улицах пылили телеги.

    На просторном Пожаре зеленели кафтаны стрельцов, топорщились синие шапки копейщиков со щитками, опущенными на затылки. При Гостином дворе громко зазывали: «А вот хорошие грузди! А вот они, грузди, где!» Во многих лавках висели лисицы белые и черно-черевые, сукно брюкиш, всякая дешевая бархатель, дорогой турецкий алтабас. И один к другому тянулись ряды хмельников, москательщиков, веретенщиков.

    Загляделся прямо.

    «Хорошо служу доброму барину Григорию Тимофеичу, – подумал, даже дрожь по телу прошла. – Век буду служить. Если отошлют Григория Тимофеича куда в Сибирь или в монастырь за беспрестанное пьянство, так за ним и пойду – подавать барину чашу».

    Почувствовал на плече руку.

    Возмущенно повернул голову.

    И сразу отняло руки и ноги – Бадаев!

    Рожа обветренная, дикие бакенбарды в седине, как в желтой соли, взгляд по-прежнему лют. Довольно прижал Степку к стене обширным животом и дважды кулаком по лицу, чтобы кровь выступила обильно.

    – Пошто бьешь? – высунулся какой-то лавочник.

    – Такое желание имею, – умно, не оборачиваясь, объяснил лютый помещик. – Сей мальчишка от меня беглый.

    – Тогда бей. Только не марай стены.

    Сразу собрались зеваки. Кто-то засомневался:

    – Да точно ли беглый? Эй! Уж очень охотно бьешь.

    Бадаев хохотнул, распушил рукой седые бакенбарды:

    – А ну, собачек сюда!

    Какой-то человек бросился в переулок, где стояли телеги помещика, и правда привел свору собак. Больше всех прыгала на привычно окровавленного Степку старая добрая сука Тёшка. Узнала мальчишку. Радовалась, что опять залижет мальчишке раны. В ужасном отчаянии Степка двумя руками отталкивал от себя добрую суку, но оттолкнуть не смог.

    Бадаев радостно объяснил зевакам:

    – Всякий раз, как еду в Москву, беру с собой собачек. Мои собачки хорошо помнят каждого моего крепостного человечка. Дома мои поротые всегда отлеживаются на моей псарне, там хорошо. А всем известно, что собачки жалеют обиженного человечка. Вот сука Тёшка, видите, жалеет моего мальчика.

    Зеваки смеялись.

    Бросили Степку в телегу.

    В какой-то темной деревеньке, спрятавшейся в лесу, прикащик Бадаева плешивый пожилой дядька Зиновий, распрягая лошадей, умудрился шепнуть:

    «Я, Степка, на ночь плохо сарай запру. А ты убегай. Как хочешь, так и убегай. У хозяина давно помутнение ума, запорет насмерть».

    Бежал.

    Закаменел сердцем.

    Раньше любил собак, теперь возненавидел.

    В Москве явиться к доброму барину Григорию Тимофеичу не посмел.

    Стал жить сам по себе. Ну, воровал, конечно. Потом по случайной смуте взят был охочими стрельцами, правда, без рванья ноздрей выслан в Сибирь, в Енисейск. Там поверстался в казаки.

    Ах, Сибирь!

    Чем дальше уходил от Москвы, тем больше каменел сердцем.

    А как еще? Совсем безроден, всеми оставлен. Проклят всеми, даже теперь, наверное, добрым барином Григорием Тимофеевичем. Думает барин, наверное, что сбежал от него Степка. Украл сверток и живет преуспевая. Вот почему дрогнул, услышав от московского дьяка: «Готов служить боярину Григорию Тимофеичу?» Так понял, что возвысился добрый барин и хочет еще выше возвыситься. Вот Аптекарский приказ уже под ним, а потом, смотришь, отойдет и пушкарский. Просматривая списки новоприбылых, увидел, наверное, Григорий Тимофеич Степкино имя, угадал послушного мальчишку в якуцком казаке. Через московского дьяка передал про человека с нехорошим именем. Но кто? Где объявится такой человек? Не Шохин ли? И почему искомый зверь может произвести в Москве всякие перемены?

    Идешь, снег похрустывает.

    В морозном воздухе дыхание – как мысли.

    Смутно тешил себя: боярин Морозов, собинный друг царя, представит зверя царю, а Тишайший, государь Алексей Михайлович, восхищенно спросит:

    «Кто привел столь старинного?»

    «А вот Степка Свешников, твой человек служилый».

    «Ну? Просит – чего? Есть у него мечта?»

    Вот тогда он, Свешников, и выступит, и напомнит царю про доброго барина Григория Тимофеича. Если правда жив старик, если не замучили его в дальнем монастыре, если дело не так обстоит, как говорил московский дьяк, выпросит у государя отдать барина.

    Шли.

    На черной ондуше, низко торчавшей над убитым, покрытым застругами снегом, стрекотала сорока.

    – Вот подлая птица.

    – Чего? – не понял Свешников.

    – Птица короконодо, говорю, подлая, – глухо пробормотал Шохин, подморгнув ужасным вывернутым веком. – Как увидит, так трепетать начинает.

    – Думаешь, увидела кого?

    – А пойди взгляни.

    Свешников обернулся.

    Было видно, что сам Шохин ни за что не пойдет в сторону черной одинокой ондуши, на которой шумела вспугнутая птица короконодо. Пусть писаные и звали вожа тонбэя шоромох, видно, что даже такой смелый не пойдет в ее сторону без дела.

    Пропустив аргиш, Свешников без труда добежал до траурного дерева.

    Вблизи оно оказалось раскоряченным, страшным, будто коптили его в густом дыму. И несло от дерева большим неуютом. Как весь этот край, казалась ондуша очень старинным созданием, как бы закутанным в смутные сумерки, скопившиеся в ее ветвях. А за снежные бугры уходила полузанесенная, но явственная цепочка следов.

    Подумал: учуг прошел – верховой бык. Тяжело прошел. Наверное, с человеком на спине. Сразу вспомнил испуг Шохина.

    Оказывается, не напрасный испуг.

    Вот дрался вож с незамиренными племенами, пускал в ход сабельку и пищаль, подводил дикующих под шерть, сплавлялся по бурным рекам, боролся с дедом сендушным босоногим и еще много страшного видел, а почему-то ужаснулся, увидев в снегу простую стрелу томар.

    Постоял, прислонясь к ондуше.

    Потом догнал усталый аргиш, но никому, даже Шохину, не сказал об увиденном.

    Пытался сам все понять. Вот, вспоминал, сперва пенек от дерева, ссеченного железом. Потом чужая стрела. Потом берестяной чертежик с непонятными крестиками. А теперь – след учуга. Нисколько не удивился, услышав от Шохина:

    «Ставь в караул самых надежных».

    «Кого боишься?» – спросил.

    И не удивился ответу:

    «Дикующих».

    Ночь.

    Сны прельстительные.

    – Степан! Очнись, что ты!

    Кто кричит? Зачем? В сладком сне видел величественного зверя, у которого рука на носу.

    – Степан!

    В сладком сне вел величественного зверя в Россию. Люди встречные, добрые христиане, дивились, бросали носорукому калачи. Зверь калачи ловко ловил гибкой рукой, тем питались.

    – Степан!

    – Чего? – пробудился.

    – Писаные!

    Ловя рукой сабельку, вывалился из урасы:

    – Где?

    – Там! – в испуге тянул за рукав Микуня.

    Дышал, как собака, в ухо:

    – Не брось меня!

    А снег красный, зеленоватый, изжелта. Потом снова красный, желтые тени.

    Казалось, весь мир пылает, бросая зловещие цветные тени на пустую сендуху. Действительно юкагиры зажгли костры. Широко зажгли. Не ошибся Христофор: совсем не пуста сендуха. Так только кажется. Все небо пылало в стороне полночи. Там кто-то сдвигал и снова распахивал цветные кулисы. Там весь мир пылал. Опустив морды, без удивления стояли только олешки, они такое видели, да собаки спали, сбившись в теплый клубок. Не почувствовали еще смерти.

    Возле второй урасы тесно стояли Ганька Питухин, Гришка Лоскут и Федька Кафтанов. Все при оружии, ко всему готовые. Оттолкнув казаков, Свешников резко вздернул шапонач, ровдужную дверную закрышку, и увидел крошечную, но дающую некий смутный свет лампадку, стоявшую на полу.

    У прогоревшего костерка навзничь лежал Шохин.

    Лежал не у входа в урасу, как раньше любил спать, а в самой глубине, где ложился в последние ночи. Почти по плечи прикрыт теплым заячьим одеялом. Вроде спит, открыто только лицо.

    Но это Свешников так подумал – лицо.

    Лицо есть образ Божий. А у вожа Христофора Шохина лица не было. Только кровавый, запекшийся на холоде мертвый круг, неаккуратно и густо исполосованный острым железом.

    Стремительно обернулся:

    – Кто?

    Казаки тесно стояли перед урасой.

    Никто не спешил ответить, даже Микуня. Только Елфимка, сын попов, строго положил крест:

    – Не знаем.

    И указал в танцующую тьму:

    – Там след вроде.

    – Оленный?

    – Ага.

    – Учуг проходил?

    – Ну, может. Мы не слышали.

    Спросил, снова перекрестившись:

    – Смерть ходит?

    Теперь уже Свешников перекрестился. Подумал: «Вот опять верховой бык. Не зря боялся чего-то Шохин. Я думал, он всех переживет, особенно Микуню, но знал что-то ужасное вож. Не зря сказал про стрелу томар – знак».

    Вдруг вспомнил шепот в острожке Пустом. «Да неужто правда?» – «А то как иначе?.. Фиск нынче рыщет везде…» – «А воевода?» – «О том не боись…» Непонятно шептались сын боярский и вож. Зачем, какой фиск? Чего не должен бояться воевода?

    Но теперь уже не узнаешь: нет шептунов.

    Выругался.

    Наклонясь, коснулся Шохина.

    Сразу почувствовал под пальцами замерзшую, как бы гладкую кровь. Отдернув заячье одеяло, увидел: ударили вожа ножом-палемкой в самое сердце. Хорошо знали, куда бить такого страшного. Только потом перекрестили ножом лицо.

    Но почему никто не услышал?

    Обернулся.

    Посмотрел на казаков хмуро.

    Косой, Федька Кафтанов, Гришка Лоскут, Ганька Питухин, Ерило, Микуня подслеповатый, Ларька Трофимов, Елфимка, сын попов – все столпились у входа. На лицах красные и зеленоватые отблески. Столько костров в ночи зажгли юкагиры, что не могли лица казаков выглядеть иначе. Если птица чернеет, пролетая над кострами дикующих, то лица от самого зеленого изменялись к самому красному. Понимали: Шохин сильным был. Тонбэя шоромох был.

    А – убили.

  

  
    Глава III Гологоловый

    Челобитная торгового человека Лучки Подзорова, поданная им воеводе якутскому Василию Никитичю ПушкинуА во прошлом во 155-ом годе в 5-й день велено было в Якуцком выдать к отписке соболи государевы.

    У казенного анбара лестницы нет, отнесена под башню в ворота, на карауле стоял служилый человек Гришка Лоскут. Вот ево и посылали по лестницу, а он не пошел.

    И яз, торговый человечишка Лучка Подзоров, ево, Гришку Лоскута, спросил, для чего он по лестницу не пошел?

    А Гришка дерзко ответил: для того-де не пошел, что один в карауле, а сотоварыщи давно разошлись.

    И того ж дня ты, стольник и воевода, тех караульщиков, срока раньше ушедших, велел добыть, хотел им дать поучение, бить батоги, потому что велено у казенных анбаров стоять всегда беспрестанно – для бережения, и для сплошного времени, и для пожару.

    А денщик твой, пришед, сказал: служилые сами идут в приказ.

    И оне правда пришли. И с великим шумом и невежливо говорить стали: почему-де ты, стольник и воевода, бить желаешь людей? И почему не пускаешь людей с Ивашкой Ерастовым на новую реку Погычу, а пускаешь Мишку Стадухина? И почему ты на себя с казачьего хлебного жалования выворачиваешь одну треть?

    И ты, стольник и воевода, вышед в сени, начал выговаривать: зачем-де пришли с таким большим шумом?

    А служилый человек Гришка Лоскут предерзко ответил: а не бей нас, не дадим нас бить никого!

    И ты за то хотел Гришку зашибить рукой, но он ухватил тебя, стольника и воеводу, за груди и отпихнул прочь. И тут же стоя, крикнул злостно десятничешко Васька Бугор: сами-де самовольно пойдем теперь на новую реку!

    И ты приказал взять Ваську, а служилые люди нихто за Ваську не примутца. И ты, стольник и воевода, принялся за него сам. Только служилый человек Гришка Лоскут, на которого крикнуто в Якуцке государево слово, опять принял тебя за груди и поволок из сеней, а служилые, стоя на крыльце, опять кричали невежливо. И только яз, торговый человечишко Лучка Подзоров, сирый и темный, в страхе решился отнять тебя от того Гришки.

    А другие так и кричали: чево-де здесь стоять, пойдем поемлем у торговых людишек суда их и всех покрученников!

    И, покричав, так и сделали: торговых людишек разорили, кочи взяли и самовольно на тех судех ушли вниз по Лене.

    А ты, стольник и воевода, увидев такое, того ж часу посылал за беглыми сынов боярских да верных людей в лехких стругах и берегом на конях. Послал их уговаривать воров повернуть обратно: для чево, дескать, оне, простые служилые люди, крест целовав государю не изменять, вдруг взяли и изменою побежали?

    А дерзкий вор Гришка Лоскут, гуляя страшно, отстал от других и ночью вломился ко мне в лавку. И меня, сироту твоево, в собственном доме хотел убить, грозил страшно ножом, все спрашивал: где нынче гулящий брат ево Пашка, кабалы на которого у меня лежат?

    И яз, сирый и темный, сказал ему все, что слышал от всяких разных людей. Сказал, что с вором Сенькой Песком, ухо оттопыренное, ушел Пашка.

    А жив ли, того не знаю.

    И еще сказал, убоясь ножа: нынче сын боярский Вторко Катаев ведет в сендуху большой отряд. И кажется, близко в те места, куда сшел вор Сенька Песок.

    Тогда, нож отняв, вор Гришка Лоскут бесстыдно гулял всю ночь. Учинил в доме моем раззор, нанес много урону. Только утром совсем сшел. А мне ведомо учинилось, что сей заворовавший человек правда встретился с отрядом сына боярского Вторко Катаева.

    А тот вор Гришка Лоскут весь в кабалах.

    Теперь на него и кабалы ево брата вылегли.

    И яз, торговый человечишка Лучка Подзоров, челом бью: вели наказную память слать по всем местам, где есть приказные люди, чтоб тово вора Гришку Лоскута и брата ево Пашку, буде объявятца, переслать бы в Якуцк, да с каждого взять порушную память и бить батоги жестоко.

    Царь государь, смилуйся, пожалуй!

    К записке сей торговый человечишко Лучка Подзоров, руку приложил.

    Последний день пути всегда самый трудный.

    Шли тяжело. Продавливали лыжами наст. По правую руку темнели извивы реки. Дымную воду выгоняло на лед сквозь трещины. Мороз ничего не успевал схватывать – река сонно дышала.

    Пора была переходить на другой берег, а Свешников медлил. Все искал места самого надежного. Самого удобного искал места, может, чтобы будущее зимовье одной стороной прижималось к какому ни на есть неприступному утесу, а другой смотрело на реку. Остальные стороны, ладно. От всего мира не отгородишься.

    В небе свет осиянный, лунный. Вроде совсем незнаемая землица, а что-то узнается.

    Писаные!

    После смерти вожа дикое слово наполнилось новым тревожным смыслом.

    Вчера еще было просто словом. Одним из многих привычных. Таких, как, скажем, шахалэ – зверь рыжий хитрый носатый (лиса) или дед босоногий сендушный (медведь), а теперь стало страшным. И виделось, угадывалось, смутно виднелось за страшным словом рябое лицо вожа, посеченное ножом-палемкой.

    – Это Ганька виноват! – зло повторял Кафтанов. – Держал караул лениво! Засмотрелся на костры в небе – наверное, отвел глаза. А Христофор предупреждал: нельзя играть с писаными!

    Требовал:

    – Лишить Ганьку доли!

    Писаные!

    Набегут из-за бугров, приставят к грудям копья, ударят разом. Им крестов с груди не снимать, с рождения погрязли в грехе. Отпляшут победу у высоких костров, зажгут новые по самое небо.

    Свешников теперь внимательнее присматривался к казакам.

    Ну, понимал, что совсем ненадежен Федька Кафтанов, он сам бы хотел занять место передовщика. Зато всяко привлекал к себе обиженного Ганьку и хмурого Гришку Лоскута. Чувствовал, что разговора с Косым и с Кафтановым не получится, а эти идут навстречу. Пытался понять: кого мог бояться вож? Кто мог бесшумно, как змея, не коснувшись спящих, вползти в тесную урасу? Кто без света, при одной смутной лампадке, точно определил, где дышит тонбэя шоромох, сунул под сердце смертную палемку?

    Случайность, что зарезали Шохина? Или ждали именно его?

    Чаще стал вспоминать московского дьяка. Вот, дескать, явится человек, назовется литовским именем Римантас. Такому человеку можно доверять.

    Ну и что? Поможет такой человек найти зверя?

    Дивился: как появление старинного зверя в Москве может произвести перемены? И к добру ли? Почему сказал тот московский дьяк, что служить буду боярину Григорию Тимофеичу? И разрешил убить любого, кого сочту нужным?

    Шли.

    Над редкими ондушами, кривыми, черными, плыл в низком небе орел.

    Сделав большой круг, упал на сухое дерево. Расслабив крылья, сидел, как в черной шали, небрежно наброшенной на горбатые плечи. Он-то знал, кто живет в столь пустых местах. Свешников чувствовал в казаках большое смущение. Уж на что Ганька Питухин здоров, как лось, не труслив, а постоянно держит сабельку под рукой. И Федька Кафтанов идет быстро, внимательно. И Косой часто оглядывается.

    Бледный снег.

    Раскоряченные ондуши.

    Пора переходить реку, а Свешников все тянул. Ну, версту. Ну, еще одну. Ну, еще.

    Наконец подал условный знак.

    Первым перебежал напруженную, посиневшую, дымящуюся от черных промоин реку Гришка Лоскут. Перевел повизгивающих собачек, коричневые быки сами бежали за человеком. Взлетел на нартах на косогор, дал отмашку.

    Тогда все перешли.

    Теперь река темнела с русской стороны, а впереди под низким сумрачным небом лежал незнакомый край – страна старинного зверя холгута.

    Здесь и поставим зимовье, решил Свешников. Но крикнул вырвавшийся вперед Кафтанов:

    – Изба!

    Сразу не поняли.

    Как изба? Какая изба?

    Даже подумали: Федька, наверное, увидел дымы дикующих, вот и кричит. Расхватали оружие, запружили остолами нарты. А Федька с бугра уверенно повторил:

    – Изба!

    Оставив аргиш за снежными выметами, Свешников, за ним Гришка Лоскут, сильно сторожась, часто оборачиваясь на готовых ко всему казаков, легкими перебежками поднялись на бугор, упали в снег рядом с Кафтановым.

    Опешили.

    Впрямь изба! Да еще русская!

    Угол крепко срублен в лапу, на крыше хитрым свинячьим ухом – сугроб. Кругом до горизонта плоская сендуха, снег и снег, ничего, кроме белого снега. А на снегу – изба! И палисад – перед. И видно, что поставлен не для красоты, а для защиты. Правда, часть завалилась, даже упала. Ох, водит здесь вечную мерзлоту. Зато над крышей – настоящая труба. Пусть слеплена из камешков, обмазана глиной, но настоящая!

    И дымком тянет.

    Прижаться бы щекой… Полежать, раздевшись, в тепле…

    Гришка тревожно округлил глаза:

    – Кресты!

    И Свешников увидел: стоят за избой два сиротливых креста. Оба в наклон, вырублены из цельных оследин – бревен, выбрасываемых на берег течением. Печальные русские кресты. А неподалеку – покосившийся курульчик, лабазик на высоком пне, чтобы зверь не портил припасов.

    Вот пришли. А куда? Кто в избе печь топит?

    Может, знал такое вож Шохин, да теперь его не спросишь – зарыт в снегах. Одно радовало: не придется ломать спины, строя зимовье. Кто-то уже поставил на берегу настоящую избу. Просторная, всех вместит. Казаки – люди государевы. Кто бы ни занимал избу, хоть воевода, должен потесниться для государевых людей.

    По знаку Свешникова Кафтанов сполз со снежного бугра, бегом добежал до уцелевшего палисада.

    Укрывшись, крикнул:

    – Эй, в избе! Есть крещеные?

    Даже эхо не отозвалось, чему Кафтанов немало изумился:

    – Неужто съели людей? Неужто всех съели?

    – Не всех, – весело оскалился Гришка, тоже сбегая с бугра к палисаду. – Чуешь, как несет дымом?

    Сбросив лыжи, Свешников присоединился к казакам.

    Смутно уставилось на казаков крошечное окошечко, в него вморожена льдинка. Поежились: будто кто-то смотрит.

    Есть кто?

    Вжались в сугроб.

    На невысокое крылечко без перил, прихрамывая, нелепо вихляясь, хватаясь длинной рукой за простые деревянные столбики, подпирающие выступающий край крыши, приборматывая странно, даже постанывая, выскочил из распахнувшейся двери необычный согбенный человек. На плечах кукашка из задымленных собольих пластин, но шапки никакой – голова голая, аж блестит. Ни единого волоска. Весь, как большой барин, утопал в богатых мехах.

    – Чего так оделся? – завистливо шепнул Кафтанов.

    И неодобрительно покосился на вытертые ровдужные кафтаны Свешникова и Лоскута.

    А гологоловый, трясясь, прибарматывая, совсем бесстыдно справил с крылечка малую нужду (там весь снег был желтым) и затомился:

    – Плачу и рыдаю…

    Срывающийся голос был полон невыразимой тоски.

    – И горькими слезами землю омакая… К твоим государьским честным ногам главу свою подклоняю… Буди ми помощник и заступник в сей моей беде и напасти… Чтоб ми бедному и с червишки вконец не пропасти…

    – С какими червишки? – испугался Кафтанов.

    – Дикует, – догадался Лоскут.

    И осторожно выступил из-за деревянного палисада:

    – Эй, человек? Дикуешь?

    Гологоловый замер.

    Вот наклонился, размахнув широко руками, вот согнул нелепые худые ноги, так и замер. И выпуклые, круглые, как у рыбы, глаза остекленели:

    – Чур меня!

    Разогнулся, впрыгнул в избу, грохнул засовом. Но и секунды не прошло, как выскочил обратно.

    – Англу!

    – Чего это он?

    – Дикует.

    – Ну, если и дикует. Зачем такое кричать?

    – Эй, человек! – осторожно окликнул Гришка. – Ты не маши руками.

    Гологоловый затрясся. В величайшем возбуждении, в нетерпении, наверное, в неверии – обхватил руками нетолстый деревянный столбик, вытаращил выпученные глаза, затряс богатыми мехами:

    – Англу!

    – Ты погоди, ты не ори, – посоветовал гологоловому Лоскут, из предосторожности не снимая руки с сабельки. – Писаные рожи набегут, выхватят палемки.

    Спросил, строжась:

    – Имя есть у тебя?

    – Англу! Русские! – вопил гологоловый, как настоящий дикующий. Он даже пританцовывал на крылечке. – Аще помилован еси, государь, от небесного царя!.. Англу!

    Приседая нелепо, прижался щекой к деревянному столбику.

    – Пожалуй нас, грешных, и призри в конечной сей беде… Да и даст ти Господь благая и полезная получати везде…

    Потрясенно уставился на Лоскута:

    – Ты пришел?

    Густо брызгая слюной, путая русские и одульские слова, заговорил:

    – Почему не узнаешь? Лисай я. Помяс. Или травник, если по-другому. Всех выхаживал травками. Сведущ в разных растениях, только устал один. Сижу один в сендухе, повторяю: скоро умру! Ведь никого вокруг! Эр оран муданин, говорю себе. Ох, умру скоро!

    Вытаращился в изумлении на Лоскута:

    – Как жив?

    Даже отшатнулся, отмахнулся рукой от Гришки, как от ужасного видения:

    – Зачем пришел? Тебе лежать надо. Я похоронил тебя!

    – С ума соскочил? – оторопел Гришка. – Чего такое несешь, дикующий?

    – По-христиански похоронил, – настаивал гологоловый. – Конечно, в суете и в страхе, но по-христиански, по-христиански. Сам видишь, поставил деревянный крест. Это под ним лежишь!

    С испугом спросил:

    – Как откопался?

    Кафтанов заржал:

    – Гришка, не соглашайся с гологоловым!

    – Молчи!

    Лоскут шагнул к крылечку и поймал помяса за богатую грудь. Вывернутые ноздри раздуло гневом.

    – Ты, наверное, принял меня за брата? За Пашку? Так его звали? Был брат у меня, ноздри наружу вывернуты. У всех в нашем роду так. Почему похоронил?

    – Дикующие зарезали.

    Гришка сильно тряхнул помяса.

    – Зарезали! – отчаянно прохрипел помяс. – Той всем нам надежа и упование, и промысленник, и кормитель… И на все видимыя враги наша непобедимый прогонитель…

    Отряхиваясь, брошенный Лоскутом, забегал глазами:

    – Фимка где?

    – Какой Фимка?

    – Ну как? Фимка! Вож!

    – А! Такой? – догадался Кафтанов и рукой сдвинул кожу на лбу, страшно и похоже, совсем как у зарезанного Шохина.

    – Он! – обрадовался помяс.

    – Ну, и его зарезали.

    Кафтанов оттолкнул в сторону помяса:

    – Один живешь?

    Шагнул в избу.

    Внутри темно. У входа грубый деревянный стол. В бесформенной каменной печи, обмазанной глиной, теплился огонь. Сквозь щели сочился дым. На огне – закопченный медный горшок, от него несло тухлятиной. Вдоль стен – грязные лавки, под матицей – пучки сухих трав.

    И везде грязь.

    Везде сажа, жирная, будто бархат.

    Свешников потянул с головы шапку. Понял с истинным облегчением: пришли! Можно обогреться, прежде чем начинать поиск зверя. Даже если поставили избу воры Сеньки Песка, это не важно. Служила изба ворам, теперь послужит государевым людям.

    Сильно дивясь, разглядывал помяса. Вон какие богатые меха. И говорит, что ждал какого-то Фимку. Выходит, вожа Христофора Шохина. Выходит, правда с тайной был человек. Зачем ждал? Подумал без ревности: вот вел людей по снежной пустыне, считал, что придет самым первым в это неизвестное место, а оказывается, и здесь воры побывали.

    Кивнул Кафтанову:

    – Зови людей.

    А Лоскуту приказал:

    – Помяса не трожь. Даже близко не подходи к нему. Видишь, боится.

    Лоскут угрюмо промолчал. Прошелся по грязной, но теплой избе, толкнул тяжелую дверь, ведущую в казенку, в комнату, в которой обычно держат пойманных аманатов-заложников.

    – Милуючи Господь Бог посылает на нас таковыя скорби и напасти… Чтобы нам всем злых ради своих дел вконец от него не отпасти… – смятенно бормотал помяс, с испугом косясь на Гришку.

    Потом как очнулся:

    – Один в сендухе. Совсем один. Нюмума. Думал – отпоют ветры.

    Постучал ссохшимся кулаком в грудь:

    – Русского лица год не видел. Душой ослаб.

    – Нюмума? Это чего? – озлился Лоскут. – Говори по-человечески.

    – Вот слаб. Вот убог.

    – Гришка, оставь помяса!

    Даже оттолкнул Лоскута, упрекнул негромко:

    – Я тебе, Гришка, верю, а ты, оказывается, догадывался, куда идем?

    – Ну… Догадывался…

    – А я к тебе с верой.

    Гришка глянул исподлобья:

    – Меня не вини. Я сам по себе шел. К сыну боярскому пристал случайно, сам знаешь. А о том, что брат на Большой Собачьей реке, тоже узнал случайно – от одного торгового человека. Лежат у него в Якуцке кабалы на моего брата. Иногда мне кажется, что тот торговый человек сам по желанию тайно снарядил воров. А брат увязался с Сенькой Песком по дури. Тот торговый человек ждал, наверное, беззаконной прибыли.

    – Почему не сказал?

    – Я ж только догадывался.

    – Ну ладно, оставим. – Свешников устало присел на лавку. – Правда поздней не бывает.

    Попросил:

    – Глянь, что кипит в горшке?

    Гришка громыхнул крышкой и ошеломленно отшатнулся от ударившего в нос скверного духа.

    – Зелье колдовское? Аптах ты?

    – Да нет! Холгут это! – Помяс в отчаянии вскочил, сунул в темное кипящее варево длинную деревянную ложку. Попробовал, выпучивая глаза. – По бедности своей ничего не имею, питаюсь скаредной пищей.

    Теперь опешил Свешников:

    – Как холгут?

    – Зверь, зверь такой, – затрясся помяс. – Турхукэнни, корова подземная!

    – Нет, ты слышь, Степан? – оскалился Лоскут. – Вот ты вел нас, мы шли, не веря, а холгут был, только его помяс съел.

    – Как посмел?

    Свешников вскочил.

    Будто не было долгих дней лыжного перехода, вскочил, вырвал длинную ложку у вконец растерявшегося помяса. Горшок курился на печи, дрожал в нетерпении, крутились в кипятке бурые куски.

    – Где добыл?

    – Да рядом. На берегу, – не понимая вспыхнувшего переполоха, суетился помяс. – Большой зверь.

    Свешников не верил:

    – Правда холгут? Не ври! Корова подземная?

    – Он, он! Холгут! С рукой на носу! – трясся, дергался помяс, языком подпирал небритую щеку от большого усердия угодить.

    – Как добыл такого большого? Он идет, земля вздрагивает.

    – Да сам разбился. Там на берегу полоска ледяная, песчаная, называется чохочал. Ну, шел зверь, грянулся с обрыва. А высоко, а лед твердый, а зверь тяжелый. Сразу насмерть, весь поломался, застыл на морозе. Теперь питаюсь.

    – Небось, и человечину жрал? – остервенился Лоскут.

    – Что ты! Что ты!

    Глухо.

    Вваливаясь в избу, казаки напустили холоду.

    Смеясь переругивались, шумно окружили горшок.

    С отвращением принюхивались, оторопело качали головами – ну, дивен мир! Только вчера совсем без края снеговая равнина, в небе отсвет далеких юкагирских костров, а сегодня – русская изба. Только вчера загадочно и жестоко зарезанный в урасе вож, а сегодня – счастливо обретенный помяс. Только вчера всеобщая неясность, томление, мгла, а сегодня – мясо старинного зверя.

    Дивен мир.

    Дивны дела твои, Господи.

    По-другому поглядывали на Свешникова. Выходит, вел не зря. Вдруг почувствовали: запахло большой удачей. Даже Микуня расхрабрился, прикрикнул на трясущегося помяса:

    – Часто приходят писаные?

    Помяс еще сильнее затрясся, будто чужой голос включал в нем внутреннюю разрушительную силу:

    – Присовокупи еси велие милосердие во всем… Всякого приходящего к тебе не оскорбляющи ни в чем… Один сижу, – зашептал, бегая глазами. – Писаные, какие были, все откочевали. В сторону дальних уединенных речек откочевали. Если вернутся, то к лету.

    Выпучив выпуклые глаза, уставился на Свешникова:

    – Положим же паки надежду на всемиластиваго в щедротах… Он же избавил своего Израиля, бывшаго во многих работах… В сендухе много озер, – шептал, вздрагивая. – На веретьях сухих пески хрущеватые. А по пескам пасутся подземные коровы. Выходят вдали от человеческого глаза прямо из-под земли. Выходят наружу шумно, с громом и с трясением земли, но сами по себе тварь безвредная.

    Косился на мрачного Лоскута:

    – Сего ради премудрым своим промыслом и правдою все устрояет… И аки коня браздою, тако и нас тацеми бедами от грех возражает…

    Пояснил, трясясь:

    – Я помяс. Лисай звать. Всякие травки знаю. С таким знанием не оцинжаешь в сендухе.

    – Нам дашь травку? – жадно сглотнул слюну Микуня.

    Не обращая внимания на вопли и смятение гологолового, отворачиваясь от бьющего в нос пара, Ганька Питухин выбросил недоваренную носоручину собакам. Подмели избу, внесли сумы с припасами, выставили на стол настоящую посуду. Помяс задрожал:

    – И сольца есть?

    Кафтанов шлепнул помяса по руке:

    – Куда лезешь первым? Передовщик, что ль? Ишь, сольцы захотелось! Сам, небось, сольцу брал пуд по пяти копеек, а теперь та сольца сильно вздорожала, Лисай. Теперь за ту сольцу кладут до двадцати копеек. Вот как повернулась жизнь. Да еще пошлина, чуть не полукопейки с фунта.

    Поиграл глазами:

    – Ты тут дикуешь, а цены на Руси растут.

    Перехватив сердитый взгляд Свешникова, кивнул:

    – Ладно, бери.

    Благостно.

    – Аще бы не тако нас возражал, и зверей бы дивиих горше были… И паки бы вконец друг друга и брат брата не любили…

    Помяс обильно потел. Завороженно дергался. Тянул кипяток, настоянный на шиповнике.

    – Что же нас и так лютее и жестокосердее? Кое естество в безсловесных?.. И кто может исчести, колико бывает над нами смертей безвестных?..

    Пояснял, трясясь: я – помяс. Пояснял: из рода потомственных помясов. И отец, и дед были потомственными травниками. Посылан в Сибирь строгим государевым наказом, на то есть специальная память. Учился травному делу у деда, у известного помяса Федьки Устинова. А тот дед был такой: слышал явственно рост трав, зарождение всего живого. А он, Лисай, в него пошел. Меня сам князь Шаховской-Хари Семен Иванович, похвастался, воевода енисейский, человек, шествующий путем правды, скромный и простодушный, послал на реку Большую Собачью – принести особенно целебные травы, какие нигде больше не растут.

    Как бы намекнул: близок к князю.

    Князь Шаховской прост, душой добр. В Смутное время ссылался в деревни, правда, потому как по ошибке сражался на стороне тушинского вора. А в одиннадцатом году воевал под Москвой в ополчении. По избрании на царство государя Михаила Федоровича послали князя Шаховского под Смоленск на поляков, там был жестоко ранен. За челобитную, в коей дерзко жаловался, что совсем заволочен со службы на службу, был выслан на Унжу. Здесь отдыхал душой – писал разные летописи, похвальные слова святым, каноны, послания. Одну за другой потерял трех жен, болели сильно. Женился в четвертый раз, но его развели. Тогда он написал умильные послания к патриарху Филарету и к тобольскому архиепископу Киприану с просьбой, чтобы все же позволили жить с четвертой женой. Выставлял как причину – молодость, невозможность жить без живой женщины. Вот, жаловался, я с первой женой прожил всего год – Бог взял. Со второй без малого год – снова Бог взял. И с третьей не больше года. Не успеваю, мол, и пожить с ними.

    Служил в Тобольске. В Енисейске сел воеводой.

    Рассказывая, пришептывая, Лисай обильно потел, причмокивал губами. Аптекарский приказ в Москве велик, но на всю Москву трав не напасешься, а ведь на Руси всех лечить надо. Все больны, всех лечить надо, подтвердил. Князь Шаховской правильно послал на Собачью реку, тут множество сильных трав.

    Ошеломленно отворачивался от Лоскута. Страстно причмокивал сырыми губами: у него, у Лисая, во многих местах сендухи стоят деревянные курульчики, а в них сложены запасы разных трав. Коренья, да вершки, да и сам лист. Он, Лисай, тщательно перебирает траву, очищает от пыли, подсушивает у очага, но, конечно, на самом лехком духу, чтоб травка не зарумянилась.

    Сопя, обильно потея, похвалялся: у него травка разная. Есть, например, трава пушица. А есть бронец красной. Ну, конечно, изгоны, людены жабные. Он знает, кого от чего лечить.

    С опаской оглядывался на Гришку Лоскута.

    – А есть совсем особенная трава – колун именем. На ней цвет бел. Сама горькая, растет не при всех водах, нелегко сыскать. И есть особенная трава – елкий. На ней семя коришневое, што мак русский.

    – Ты это, – осоловев от тепла и сытости, подсказывал Федька Кафтанов. – Ты, Лисай, от нас ничего не скрывай.

    – Да как можно!

    – О том и говорю. Нам все покажешь.

    – Все покажу! – радовался, трясся помяс. – Всех подниму чуть свет!

    – Я тя подниму! – погрозил кулаком Кафтанов, жадно, в который раз оглядывая соболью кукашку.

    Лисай, не поняв, бубнил свое: мы, помясы, люди нужные. Нас даже воевода не вправе обижать. Ежели известный помяс работает при каком живом селе, то все жители обязаны чинить тому помясу всякое вспомогательство, вплоть до того, что давать еду и малых ребят в помочь.

    – Степан, а как с караулом? – зевнул Кафтанов, мелко крестя грешный рот.

    – Вот ты и встанешь первым, – решил Свешников. – Сменит Лоскут. А под утро стоять Михайлову.

    Укладывались на полу и на лавках.

    Пусть в тесноте, но впервые по-человечески.

    – Зане же всего силнее бывает чистая к Богу молитва… И на невидимыя врага, аки некая изощренная бритва… – ошеломленно шептал помяс. – Ей-ей, тако не ложно, без нея быти невозможно… И еще ми много слово недостало рещи о твоем мужестве и храбрстве… И о совершенной твоей добродетели к Богу, и душевном паки богатстве…

    – Чего это?

    – Вирши, – неопределенно объяснил Свешников.

    В голове мутно, ломило суставы, но, кажется, пройден путь. Не все, конечно, случилось, как надо: сын боярский отстал в безлюдье, вожа потеряли совсем, теперь откуда-то объявился гологоловый. Да еще стрела томар, да береста со знаками. Того и гляди войдет в избу человек, назовет литовское имя.

    Но пройден, пройден путь.

    Вспомнил доброго барина Григория Тимофеича. Теперь он возглавляет Аптекарский приказ, – значит, помяс теперь на него работает. И вспомнил вирш, приводившийся в книге «Азбука»: «Ленивые за праздность биются…» Как дальше, забыл. Но, видать, князь Шаховской-Хари немалый выдумщик.

    Укладываясь, строго погрозил пальцем Кафтанову.

    Федька, собираясь в караул, хитро одними глазами указывал Косому на богатую соболью кукашку помяса. С каким-то особенным значением поднимал брови.

    А помяс не видел, бормотал ошеломленно:

    – Милуючи Господь Бог посылает на нас таковыя скорби и напасти… Чтоб нам всем злых ради своих дел вконец от него не отпасти… Свойственно бо есть християном в сем житии скорби и беды терпети… И к нему, своему Творцу и Богу, неуклонно всегда зрети…

  

  
    Глава IV Баба

    Старинное юкагирское предание о приходе русских в СендухуЮкагиры были, с каменными топорами были, с костяными стрелами были, с ножами из реберной кости были. Лето наступало, они с челноками были.

    Так жили.

    Так, когда жили, пришла зима.

    Зима кончилась, снег кончился, лето началось, плыть на челноках собрались. Шамана покойного кости имели. Те кости взявши, качали, сало в огне жгли. Качая, сказали:

    «Нашего покойного шамана кости, на нас зрите, на челноках плыть хотим. На нас зрите – к худу придем, к добру?»

    Покачав, у очага кости положили. Погодя немного начали поднимать, не оторвут от земли.

    Старики сказали: «Это нашего покойного шамана кости, что предвещают – страсть».

    В дороге, когда плыли, челноки разбило, до берега с трудом добрались. Урасы поставили.

    «Нашего покойного шамана кости, они что предвещают?»

    Шаман шаманил, шаман сказал: «Дальше поплывете, новый народ встретите. Против нового народа ничего острого не направляйте. Конца ему не будет, так этого народа много».

    «Каким нравом, какой наружности новый народ будет?»

    Шаман сказал: «У рта с волосами будет, в черных одеждах будет».

    Один старик с сыном на промысел ушли.

    Долго шли, увидели – изба стоит, до самой верхушки из дерева сделана.

    К той избе тихо подкрались, близко от нее спрятались. Лежат, смотрят. Один человек, когда смотрели, вышел. Бородатый, у рта с волосами.

    Вышед, стоит.

    Сын сказал: «Я выстрелю».

    Однако отец унял.

    Упомянутый человек в деревянную избу вернулся, другой вышел.

    Вышед, стоит.

    Сын сказал: «Я выстрелю».

    Отец унимал, не унял. Сын выстрелил, стрела в ногу человека попала.

    Из избы много людей выбежало. Начали смотреть вместе, хорошо смотрели, стрелу нашли – стоит, в ногу вонзившись.

    «Откуда пришедшая стрела?»

    Стали везде смотреть, отца с сыном нашли, в избу ввели.

    «Какие вы люди есть?»

    «Мы юкагире. Мы одулы».

    «Много вас?»

    «Много».

    Стали вином поить, стали табак давать. Один русский сказал:

    «Сейчас идите. Завтра приходите сюда все. Никого не обидим. Мы всех встретим ласково».

    Пошли отец с сыном, до урас с пением шли.

    В урасах товарищи спросили:

    «Почему поете?»

    «Мои дети, – ответил отец. – Бородатых людей нашли, у рта с волосами нашли. Нас вином поили, нам табаку давали. Завтра все вместе к новым людям пойдем».

    Переночевали, пошли.

    Русские всех в избу впустили.

    Вином поили, табак давали. Всех уронило, повалило вино.

    «Наша еда такая вот вкусная, – русские сказали. – Наша вода такая вот веселящая. Вас всех таковой едой кормить будем, вас всех таковой водой поить будем. Нам сдадитесь?»

    «Вам сдадимся».

    «Нам ясак понесете?»

    «Понесем».

    Полярная куропатка долбила ночное небо.

    В пепельных сумерках дрались в ветвях лиственницы пуночки.

    Продрог, обходя избу Ларька Трофимов. Останавливаясь, завистливо прислушивался: вдруг страшно возвышался храп в теплой избе. Ухмылялся, когда кто-то выскакивал на крылечко справить малую нужду. Грелся, прислонясь спиной к боку теплого оленного быка.

    Глухо.

    Долгий сон изломал тело.

    Свешников ворочался, вздыхал в полусне.

    Получалось, что все знал вож Шохин про вора Сеньку Песка. Так хорошо знал, что сразу решил пойти на Собачью. Каким-то уже известным ему путем. И сын боярский ждал его, не брал других вожей. Значит, сам все знал. Ведь поминали в острожке Пустом шепотом воеводу и еще что-то. А здесь на реке гологоловый дикует. Тоже, выходит, знает многое, как и некий торговый человек в Якуцке – Лучка Подзоров. Наверное, специально поднял воров этот Лучко, ссудил их тайным запасом, чтобы из утаенного от казны ясака получить свою часть? Подан ли был вожу тайный знак срубленной ондушей, или, наоборот, пугали его, не хотели, чтобы поднимался к зимовью? Иначе зачем бы так ужаснулся стреле томар? Наконец, кто зарезал Христофора?

    Поднялся.

    В избе душно. Казаки ворочаются, постанывают. Длинный Ерила бьет ногой под одеялом, будто рысь на него накинулась. Почесывая бороду, продавил ледок в деревянной, неведомо как попавшей в сендуху кадке. Накинул кафтан, вышел на крылечко:

    – Ларька!

    – Здесь! – вырос послушно Трофимов.

    Борода белая от инея, меховой капор заиндевел.

    – Покойно стоял?

    – Покойно.

    – Растопи печь, потом отдыхай. Но сперва растолкай помяса.

    – Это как? – удивился Ларька.

    – Как получится.

    – Так сшел помяс, нету его.

    – Как сшел? Куда?

    Ларька пожал плечами:

    – Откуда ж мне знать? Забрал верхового олешка и сшел.

    Рукой указал:

    – На полночь.

    Ну, на полночь – там льды, там тьма, там пуржит. На полночь не убегают. Это только в пьяных кружалах говорят, что на полночи, если уйти совсем далеко, будто открывается чистое море, настоящая голомень, а над морем – веселые острова. На самом деле не так. Герасим Цандин, опытный кормщик, сам дважды ходил на полночь. И оба раза деревянный коч намертво затирало льдами. Нигде ничего не встретил, кроме льдов. Так что и помяс не потеряется.

    Пепельный полумрак.

    Подумал: весна идет. Ондуши черны, скоро покроются нежной зеленью.

    А главное, подумал, успокаиваясь: знаем теперь – есть в сендухе живой зверь. Не зря пришли. Ходит по лужкам настоящий старинный, рука колечком, трубит за бугром. Замучаем себя, но опутаем зверя вервью.

    Цыкнул на сунувшуюся к ногам собачку.

    Вот тоже интересно: как выжил Лисай? Всех зарезали, а он дикует. И Христофора Шохина называет Фимкой. И кукашку носит богатую.

    Подумал: стольник и воевода Пушкин Василий Никитич скуп, но тверд. Указывая на секретность похода, мало всего дал сыну боярскому Вторке Катаеву. Зато обещал, наверное. Много мог обещать. Наказывал, наверное, строго досматривать любое незнаемое зимовье. Если не на казну работает человек, у такого все досматривать – и зимовье, и сумы, и коробья. И если найдется утаенная мяхкая рухлядь, таких наказывать жестоко, а добро имать в казну.

    Да, богатая у Лисая кукашка.

    Сам обут в простые щеткари – в сапоги, пошитые из кожи, снятой с ноги олешка, головой бос, трясется, как русская осинка на ветру, а кукашка у него богатая. Так, конечно, не бывает, чтобы совсем бедный человек ходил в такой богатой кукашке и ничего другого бы совсем не имел. Ведь сам намекал на некие курульчики. Там, наверное, не только трава. Может, так рано метнулся в сендуху, чтобы перепрятать некоторое добро из одного курульчика в другой?

    – Здоров ли?

    Обернулся – Гришка Лоскут.

    Прямо с утра хмур. Борода спуталась, ноздри вывернуты.

    А из-за Гришки выглянул, хлопнув дверью, Косой. Этот худой, веселый, положил крест:

    – Ну, смердит из казенки! Ну, несет носоручиной!

    – А ты чего ждал?

    – Я-то ничего, – ухмыльнулся Косой. – Да уж очень богатая у помяса кукашка! Это при носоручине-то, да?

    Федька Кафтанов, выглянул на крыльцо и услышал слова Косого:

    – Да ты что говоришь? Какая богатая кукашка? Да ну!

    Подчеркнул презрительным жестом:

    – Такой она только кажется. А сама поношена, побита. Плешиветь скоро начнет. Я точно знаю, потому как терплю на ней поруху.

    Объяснил, отворачивая хитрые глаза:

    – Вы вчера как уснули, так Лисай пристал ко мне. Спать прямо не дал. Уж он и так, и этак. Ну, шепчет, понравилась мне твоя ровдужная дошка, Кафтанов. Разношенная, крепкая, видно, что шилась на крепкого человека. Отдай, дескать, мне свою дошку. Я, говорит, давно мечтал ходить в такой. А ты, говорит, бери в обмен мою кукашку, мне она надоела.

    Помолчал, солидно пригладил бороду:

    – Я согласился.

    – Ну, дурак Лисай! – завистливо выдохнул Косой.

    Выходили и другие казаки на крыльцо. Привыкая к зимовью, толкались, посмеивались над дураком помясом. Кафтанову никто не верил: побил, наверное, помяса, Федька? С некоторым особенным смыслом косились на Свешникова: что на такое скажет передовщик?

    – А вон и помяс!

    Со стороны дымящейся черной и одновременно синей, как грозовое небо, реки к зимовью напористо шел верховой олень с двумя вьючными сумами на коричневых боках. Рядом семенил Лисай. Подпрыгивал, как птица, прихрамывал, вскидывал длинными руками, но семенил бодро. И бедно, очень бедно выглядела на нем потертая и короткая кафтановская дошка.

    – Ишь вырядился! – посмеивались казаки. – Что такое везет? Неужто всем, как Федьке, хочет поменять дошки на собольи шубы?

    Микуня еще издали крикнул:

    – Здоров ли?

    Помяс, трепеща, болезненно вихляясь, быстро перекрестился. На Гришку Лоскута и на Кафтанова глянул с ужасом. Длинной рукой похлопал по сумам:

    – Носоручина. Для собачек.

    – Зачем один ходил? – сердито спросил Свешников.

    – А пожалел тебя. Ты хорошо спал. Ну, ровно робенок.

    – «Робенок»! – рассердился Свешников. – Ты за такое снова пойдешь. Прямо сейчас.

    Не слушая причитаний помяса, крикнул Гришке готовить собак. Заодно обругал Кафтанова: ты убогих, дескать, обираешь, Федька! Кафтанов ухмыльнулся:

    – А мы с помясом по-доброму. Сам спроси.

    Свешников отвернулся.

    Его нетерпение жгло. Увидеть старинного зверя! Наяву убедиться, что не придуман, что действительно существует, что не зря привел людей в сендуху. И собаки будто чувствовали нетерпение передовщика – с маху взяли в разгон.

    Помяс, вцепившись в дугу барана, пугливо оглядывался, шалел от скорости, тряс неряшливой бородой, все порывался что-то крикнуть Свешникову, а мимо – то курульчик на высоком пне, то крест в наклон. И одна за другой – ондуши.

    Гнали упряжку к реке по следу учуга.

    Река ледяная, страшная, вся в разводах, распухла, посинела, как утопленник, за последние дни. Темно лежала под обрывом. Виднелась широкая полоса черной воды, выкатывающейся на лед.

    А на сухой ондуше – орел.

    Поворачивает голову в профиль. Смотрит, не моргая, круглым, как бы бельмастым глазом. Потом быстро поворачивает голову, смотрит другим.

    Ну, прямо двуглавый, опешил Свешников.

    Утверждается государство.

    – Река тут как ворочается? – крикнул помясу.

    – А на полночь, – затрепетал помяс.

    – Коч может подойти снизу?

    – С моря? Дойдет.

    – Писаных много в сендухе? Сердиты или мяхки нравом? Как скоро увидим писаных?

    Помяс замешкался. Свешников тут же ткнул его кулаком в бок:

    – Мне, Лисай, отвечай сразу. Я теперь главный человек на всю сендуху. Как бы государев прикащик. Понял? Зимовье, срубленное, ворами, тоже теперь – государево. Понял? Служило ворам, пусть служит государевым людям.

    Помяс недоверчиво тряс головой.

    – Вот говорил, сошли писаные в сендуху, будто только летом вернутся.

    – Ну говорил, – трясся помяс.

    – А почему сошли?

    – Не знаю.

    – Все сошли?

    – Все.

    – А кто ж тогда Христофора зарезал?

    – Как, как мне знать такое? – помяс задергался, захрипел, вот-вот свалится с нарт. Пришлось обхватить сзади, прижать к барану.

    – Не пугай собачек, Лисай. Не хрипи, седой бородой не дергай. Если спросил, отвечай правду. Как истинному прикащику. А то ты все твердишь: пусто, пусто в сендухе. Но Христофора-то зарезали! Сунули палемку в сердце. Ночью. Прямо в урасе темной.

    Крикнул в ухо помясу:

    – Кто?

    – Да как мне знать?

    – А почему вожа называешь Фимкой? От кого таишься в зимовье? Что стережешь, как ворон, в сендухе? Ты мне сейчас отвечай. А то потом придется отвечать перед всеми казаками.

    По словам Лисая, было так.

    Воровская ватага Сеньки Песка вышла из Якуцка самовольно. Кто-то сильно помог ворам всяким припасом (торговый человек, отметил про себя Свешников). Вот и вышли с желанием взять богатый ясак с дикующих. На себя взять, без ведома властей, не отдавать государю.

    Сам Песок из бывших дьяков, отчаянный. Когда-то служил в Казанском приказе. Известно, единого свода законов на Руси нет, дьякам жилось привольно. Судебник для вершения дел составлен еще при царе Иване Васильевиче: невежа дьяк даже и не захочет, да запутает любое дело. А умный всегда повернет как надо.

    Песок из умных.

    На том и попался.

    Били ослопьем, выслали в Сибирь. Там ходил в гулящих. Ухо оттопырено, за голенищем нож. Года два назад подбил человек десять. Ну, увязался с ними еще Пашка Лоскут. Этот, похоже, больше по дурости. Решили сойти с Якуцка в сендуху и дерзко взять ясак на себя. Особенно осторожно воры обходили острожек Пустой, знали, что сидит в нем вредный десятничишко Амос Павлов. А вел ватажку Фимка Шохин, зачем-то потом назвавшийся Христофором. Если по-настоящему, пояснил помяс, то все же Фимка, а не Христофор. В любом случае воры его так звали. Фимка и наткнулся в сендухе на помяса Лисая. Уже за острожком Пустым – на вольном берегу реки Большой Собачьей. Сам Лисай никогда не примкнул бы к ворам, его силой заставили.

    В сендухе поставили зимовье.

    Моросил дождь. Приходили красные лисы, без испуга смотрели на людей.

    Воры Песок да Шохин грозно нагрянули на разбитое поблизости стойбище писаных, напугали сендушный народец, взяли хорошего аманата по имени Тэгыр. Это Лисай хорошо запомнил. Фимка Шохин, ужасно помаргивая красным веком, прямо сказал писаным: вот принесете богатый ясак, вернем аманата живым. А не принесете ясак – зарежем.

    И нож показал.

    Пока писаные собирали по стойбищам мяхкую рухлядь, аманат Тэгыр сидел в казенке, пел дикие песни и резал из дерева разнообразных болванчиков. Потом родимцы принесли ворам богатый ясак – настоящие соболи-одинцы, коим пары нигде не сыщешь, и соболи в козках, и пластины дымчатые. Над глупым Лисаем смеялись: ты, дескать, не в доле, ты сам по себе. Всяко смеялись: ты, дескать, пришел в сендуху бедным и вернешься бедным. Требовали целебных трав, куражились.

    – Отраднее будет Содому и Гоморре, нежели тому роду… Приличны же и мы к сему речению, поне забываем прежнюю свою невзгоду…

    Я один, горько жаловался помяс, отворачиваясь от ветра. Я один, а воров много, и все в одиначестве. Делали что хотели. Ужасный вож Фимка взял, например, за долги красивую дикующую бабу-ясырку, держал при себе. Сам страшен, как дед сендушный босоногий, весь лоб сдвинут на бок, так и прирос, как медведь хотел, а красное веко выворочено, голос хриплый, лающий, – а красивую взял дикующую. А она и рада была. Тонбэя шоромох. Нравился ей Фимка.

    – Сего ради не на тщету, не на ползу дает нам такие казни… Чтоб нам жити пред ним, своим творцом, не без боязни…

    Горько жаловался Лисай. Вор Фимка драл писаных даже пуще, чем Сенька Песок. Тот только чесал за оттопыренным ухом: уж больно ты жесток, Фимка, я тебя боюся, уймись. Распугаешь писаных, уйдут в сендуху.

    Фимка не верил. У него-де аманат Тэгыр. Соберутся уходить, мы Тэгыра на нож посадим. И Пашка Лоскут, глупый, тоже скалил зубы: посадим.

    Так и шло. Писаные несли ясак, аманат пел в казенке и резал ножом деревянных болванчиков. Лисая воры нисколько не таились, при нем гадали, каким путем надежнее будет выходить с Большой Собачьей к человеческому жилью? По разговорам так выходило, что есть вроде бы у воров в Якуцке важный пособник, некий крупный шиш, может, торговый человек (Лучко Подзоров, качал головой Свешников). Похоже, ставил ворам припасы. И мяхкую рухлядь собирался у них выкупить.

    Лисай терялся:

    – Груз большой, как обойдете заставы?

    Над Лисаем смеялись. А заставщики что? Не люди? Им рубль не нужен? Грозили: бросим тебя в сендухе, гологолового. Так запугали, что однажды Лисай не выдержал и бежал из зимовья. Путая следы, как заяц-ушкан, укрылся на уединенной речке. Решил: там пережду лихолетье. Уйдут воры, вернусь в зимовье.

    Сбивался, бормотал торопливо:

    – Той бо воздаст ти во оном твоем веце стократное воздаяние… Зрит бо в сердце твоем неоскудное, ни тщеславное ко всем покаяние… Яко же и сам глаголет: блаженни милостивии, яко тии помиловани будут… А немилостивии и жестоосердии вечных мук не избудут…

    Объяснял: это он не с ума сходит. Это он читает вирши одного очень умного человека: царского воеводы енисейского князя Шаховского-Хари.

    Получалось так.

    Помяс на уединенной речке стал всего бояться: примет, воров, непогоды, зверья, пищи скаредной, писаных. Дождь забусит – дождя стал бояться. Застрекочет птица короконодо, тоже страшно.

    – И всякому человеку начало животу хлеб и вода, риза и покров… Ей-ей, не мы глаголем, но сама наша великая нужда и кровь…

    Боялся, что однажды воры наткнутся на его след.

    Но никто не пришел на уединенную речку. Сендуха как вымерла.

    В самом конце лета, когда появились первые волки, сразу зарезавшие у Лисая двух олешков, решился: на оставшемся верховом быке с осторожностью отправился к зимовью. Пробирался совсем пустыми местами, но увидел: лежит на мхах неизвестный человек. Белей белого, гнусом высосан, пулей пищальной сорвано полчерепа. И одет как русский. Кто – этого не узнал. Звери надругались над человеком.

    Потом наткнулся на брошенное стойбище дикующих. Огонь не горит, ровдужные шкуры заплесневели, на голых нартах без движения помирает старуха.

    «У тебя что?» – спросил.

    «У меня смерть».

    «А чего смотришь, как живая?»

    Не ответила. Умерла. И сразу, будто того ожидали, ударили снежные заряды. Помяс испугался, что заблудится, не выйдет к зимовью. Однако вышел. И опять увидел странное: за частично порушенным палисадом у крылечка избы торчит из сугроба человеческая рука. Разгребя снег, увидел: Сенька Песок, главный из воров. В широкой груди две стрелы. А на самом крылечке – глупый Пашка Лоскут. Неловко привалился к деревянному столбику – так и зарезали Пашку ножом в грудь. Видно было, что дрались в зимовье и вокруг, но кто с кем – неясно. То ли сами с собой ссорились, то ли от дикующих отбивались.

    – Поне же без вины хотят нашу православную веру на разорение… Обаче реши, есть и наше пред Богом велие и согрешение…

    Лисай, весь в страхе, устроился в пустой избе.

    Ведь куда идти? Стал жить. Стал ждал нападения. Даже готовился умереть. Но зимой писаные не пришли. И еще странность: нигде в зимовье Лисай якобы не нашел даже следов того богатого борошнишка. Хорошо знал, что взяли воры ясак, а в зимовье ничего не нашел. Решил, что всех перехитрил ужасный Фимка: может, один унес собранное, ни с кем не захотел делиться. Так решил потому, что среди найденных трупов не хватало Фимкиного. Мог тонбэя шоромох связать деревянный плот, загрузить мяхкой рухлядью – что она весит? – и по быстрой реке спуститься к олюбенцам или к шоромбойским мужикам.

    Может, так и поступил.

    Он, Лисай, не знает. Он всю зиму просидел в зимовье, боялся писаных. Только потом перестал бояться. Так и сидит дикует. Совсем один, нюмума. Отыскал в ближнем курульчике мешок из налимьей кожи, а в нем немножко ржаной муки.

    – Блаженны милостивии, яко тии помилованы будут… А немилостивии и жестокосердии вечных мук не избудут…

    Сильно заболел.

    То ли привиделось в забытье, то ли впрямь приходила в зимовье Фимкина ясырка, а с нею старый шаман. Он жег огонь, качал головой. Качал над огнем легкие человеческие кости.

    Остались в памяти слова шамана.

    Вот такое плохое время наступит, будто бы сказал шаман, когда всякого народу в халарче станет много, а юкагирех мало. Придут, сказал шаман, всякие купцы от Бога и черта, печально затрубят старинные холгуты на холмах, и всю халарчу затопит теплое море.

    Но, может, никто и не приходил.

    Может, все только причудилось Лисаю, когда метался в горячке.

    А может, вообще был только глагол с неба. Как бы некий намек на будущее.

    Так жил. В избе темно, небо в огненных сполохах. Цветные лучи качаются в небе. В промороженном воздухе поблескивают снежинки. Даже бесконечные снега горят, становятся то розовыми, то багровыми, в глазах рябит. Однажды пришел сердитый медведь, дед сендушный босоногий, задавил последнюю собачку. Правда, повезло с холгутом. Сразу получил помяс как бы большой мясной припас.

    Он, Лисай, грамотен. Он еще в Енисейске слышал, что водится в отдаленной сендухе старинный зверь холгут, у него рука на носу. Одни говорили, что такой холгут с рогами, только живет под землей, другие спорили: да как с рогами, если живет под землей? В бытность на зимовье аманата Тэгыра спрашивал:

    «Правда есть в сендухе подземные коровы?»

    Тэгыр смеялся:

    «Нет подземных коров».

    Объяснял, посмеявшись:

    «Есть одульский зверь холгут. На нем шаманы катаются. Гриб жуют, бьют в бубен, потом катаются».

    Вот теперь и он, Лисай, знает, что упомянутый зверь живет вовсе не под землей. Сам вскрывал зверю желудок – стомах. В желудке – всякие пережеванные ветки, нежная трава-пушица. Летом, когда в тундре зелено, холгут, наверное, нажирается до отвала, а зимой спит. Закапывается в снег, жирный, запас переваривает. Чего бродить по холоду под пронизывающими ветрами да полярным сиянием? Потому и видят холгута редко.

    Воры!

    Неистребимо племя воров.

    Считается, что первыми вступают в неведомые землицы промышленники, ну, охочие казаки, ну, торговые гости – всегда люди государевы, посланные на розыск новых мест.

    Но разве так?

    Государевы люди Кондратий Курочкин да Осип Шептунов первыми пришли на реку Пясину. Там так дико было, что всегда ходили рядом друг с другом. Все равно оказалось, что на той совсем новой реке прятался некий вор Харя, потайно обогнавший всех. Нашли его в лесу. Лежал смурной, совсем замерзлый. Умер на суме, полной воровской мяхкой рухляди.

    Мишка Стадухин с важностию и с гордостию вышел на реку Алазею. Считал, что пришел совсем первый! – а на реке уже вовсю хозяйничал вор Пядка Сулоев. Стадухину – обида, казне – разор.

    Или атаман Дмитрий Копылов. Совсем первым поднялся на новую реку Алдан, а Бутальский острожек пришлось закладывать на кострище, оставленном неизвестно кем, только русскими.

    Теперь на Большой Собачьей все повторилось. Он, Степан Свешников, государев человек, передовщик казенного отряда, считал, что идет совсем первый, а оказывается, по берегам тут и там раскиданы следы вора Сеньки Песка.

    А как иначе? Задумался.

    Сын боярский Иван Ерастов сильно просился на новую реку Погычу. Воевода его не пустил, потому самовольно отправились туда первыми беглецы. Иван Баранов готов был двинуться на Алдан, а то дальше – на совсем новую реку Мамур, но Баранова тоже не пустили. Теперь обязательно появятся на реке Мамур следы воровских кострищ.

    На помяса Свешников смотрел без жалости.

    Вот как пережил зиму? Кричал в ухо: ты, Лисай, ходил по разным местам, многое видел. Выходы богатой слюды видел? – кричал в ухо. Сам знаешь, как приятно пластину слюды вставить в окошечко, сразу в доме свет. Или, может, натыкался на богатое серебришко? Мало ли. Сендуха велика. Воевода Пушкин, отправляя казаков на новые реки, всегда напуствует: «Коль приищете какое серебришко, всех награжу государевым жалованьем таким, чево у вас и в разуме нет!»

    – Аще ли и тем не накажемся, что нам будет всего от своего творца, – дергался помяс. – Понеже никако же не можем смиритися преже конца…

    А серебра никакого.

    Серебро, известно, в горах.

    Известно, как искать. Ссеки сырую березку да ходи по падям. Где березка даст сок, там смотри руду.

    – А как с богатством, Лисай? Откуда богатая кукашка?

    – Сам промышлял.

    – Только на одну кукашку?

    Отворачивался:

    – На одну.

    – Ну, Лисай, скажи, где хранишь богатство?

    – Нет никакого богатства. Было, да вор Фимка унес.

    – А вот скажи. Если правда, что Фимка унес, зачем он обратно вернулся?

    – Может, мало показалось. Может, не все унес.

    – А ты почему не ушел?

    – А как один уйдешь?

    – Ушел же Фимка.

    – Он сильный. Он тонбэя шоромох.

    – Ладно, – сплюнул Свешников и на ходу полез в ташку, в подвесную на поясе сумку. Ничего особенного не ожидая, вынул чертежик, учиненный на бересте. – Это вот что, Лисай?

    Помяс явственно задохнулся:

    – Где взял?

    – Снял с ондушки в пути, – объяснил Свешников, не отдавая бересту в трясущиеся, тянущиеся к нему руки Лисая. – Считай, случайно увидел, что белеет что-то на траурном дереве. Протянул руку, а там – береста.

    – Дай! – закричал помяс.

    – Уймись!

    Крепко ткнул в бок помяса.

    – Ты чего? Держись за баран, свалишься. Лучше объясни, зачем крестики обозначены на чертежике? Может, стойбища писаных? Может, благодаря грамотке можно выйти на стойбища дикующих?

    Помяс дергался, постанывал, трепетал. Суетливо спрыгивал с нарт, бежал версту, как олешек, мелко перебирая ногами, держался за дугу. Потом вспрыгивал. Видно, что потрясен человек.

    След вывел к реке.

    Снег ноздреват, посечен ветром. Со слоистых каменных обрывов свисали огромные сосульки. Иные гораздо больше человека в длину. И толще. Страшно смотреть. А в раскрывшемся льду чернели полыньи, в них, в воде, как бы подернутой слабым дымом, крутились всякие обломки. Как поднимется по такой реке кормщик Цандин? Смотрел на реку с большим сомнением.

    – Тут, что ли?

    – Тут.

    Прочно запружив нарту, с осторожностью спустились на чохочал.

    У самой воды земля совсем диковала: глыбы сырого льда, обмерзший камень, над головами – опять добротные сосульки, матерый сырой лед, тяжелый обмерзлый камень. Ахнет глыба с обрыва, эхо отзовется в Якуцке.

    – Зачем туда?

    Обрыв над головой.

    Страшно. Лучше не ходить под страшный обрыв.

    Да и под ногами нечисто – бугры ледяные, скользкие, мокрые, вмерзшее в землю дерево, какие-то шишки. Нехотя следовал за помясом. Увидел кокору – вывороченный рекою пень с остатками корней. И сук отходил в сторону – толщиной в руку, завит раковиной.

    Вдруг дошло: не сук это! Вдруг увидел: зверь искомый!

    Чуть выше открытой воды черная дымная промоина тянулась вдоль самого чохочала. Над промоиной, в ледяной стене берега, весь в завеси ледяных стеклянных сосулек, как в прозрачной волшебной клетке, тяжело огрузнув на правый бок, как бы в раздумье, сидел носорукий.

    Свешников ужаснулся: вдруг закричит, встанет зверь? Вдруг выпрямит длинную руку, мало что волосата, завита раковиной. А левый бивень обломлен. И маленький, ничего не видящий глаз заплыл тонким льдом. Шерсть совсем каштановая, даже рыжая, и вся по широкому боку источена сырыми дорожками, будто кто оплакивал зверя. Может, дикующие. А ниже лопатки – ужасная рана. Наверное, помяс рубил зверя. Корыстовался.

    Вглядывался изумленно. Запоминал каждую мелочь. Дивился, какая передняя нога у зверя толстая, тяжелая, как неловко подвернута. Как хорошо видны светлые, до блеска отмытые роговые пластинки-нокти. А с оттопыренной мохнатой лопатки и с волосатого рыжеватого горба, даже с широкого лба – стекали сосульки. Старинный, нестлелый зверь.

    Спросил:

    – Как разбился?

    – Упал, так думаю, – затрясся Лисай. – Я не толкал. Видишь, какой тут берег? Так и сыпется, так и сыпется. Шел, наверное, без опаски.

    Не выдержал, похвалился:

    – На нем сала на три пальца.

    Пожалел:

    – Поднимется вода, снесет зверя.

    Скинул шапку, блеснул голой головой. Некое безумие высветилось в выпуклых мутных глазах. Спросил жадно:

    – Хочешь найти такого?

    – Непременно.

    Помяс ответил:

    – Найдешь!

    И странное тепло разлилось по жилам Свешникова.

    Вспомнил доброго барина Григория Тимофеича. Подумал: вот возвысился барин, нужно ему служить. Большие перемены могут произойти в Москве, если введут в ворота трубящего носорукого. Царь Тишайший, Алексей Михайлович изумится:

    «Кто привел?»

    Боярин Морозов, собинный друг царя, степенно ответит:

    «Человек боярина Львова Григория Тимофеича – служилый Свешников».

    «Виноват в чем?»

    «Дерзок бывал».

    «Волей своей прощаю. Просит, чего за труды своих странствий?»

    «Совсем немногого, государь. Жить при боярине Львове Григории Тимофеиче. Но вольным. И иметь деревеньки с некоторым количеством душ. Но в стороне от Бадаевки!»

    На черной ондуше сидел орел.

    Тоже старинный. Кутался в крылья, как в шаль.

    Гикнули радостно, пронеслись мимо. Удача! Удача! Зверь искомый на берегу! Все надежды проснулись в Свешникове. Даже не удивился, увидев бегущего человека. Ну, бежит навстречу, машет рукой. Прислушались. Кричит:

    – Баба!

    По голосу – Микуня.

    Свешников даже пожалел:

    – Вот хитрый! Зрение почти потерял, сам износился, а все одно – всех перехитрил: первым сошел с ума.

    Смотрел тревожно.

    Правда, Микуня. А чего он так?

    Только потом, по как бы закаменевшему лицу помяса, по его изогнутому углом плачущему скорбному рту, по выпуклым блестящим, как у рыбы, мутным глазам, по сбившемуся дыханию, понял, что не с ума сошел Микуня, а просто навстречу выскочил встретить. И кричит специально:

    – Баба!

  

  
    Глава V Тайна Помяса

    Отписка якутскому воеводе Василию Никитичу Пушкину от служилого человека кормщика Герасима ЦандинаВеликого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину служилый человек кормщик Гераська Цандин челом бьет.

    А ныне, во 156-ом, посылан яз тобою, стольником и воеводой, на реку Большую Собачью искать зимовье сына боярского Вторко Катаева, что сшед зимним путем для сыску и лова в новоприисканных землицах зверя старинного носорукого.

    И готов я итить, но коч плох и вожа нету.

    А те, кому по указу твоему следовало раденье свое показать, коч строя, те, забыв страх Божий и ево, великого государя, крестное целованье, для прихотей своих плутали вельми и не дозирали ничего своею оплошкою. И которые кочи для морского ходу присланы из Илимска, их нерадением сделаны худо, а лучший коч прикупил торговый человечишка Лучка Подзоров и нам ево не дает. А пошед яз к Лучке, он учал меня бранить, понапрасну обозвал вором, позвал людишек своих. Они ухватили меня за горло, поволокли, свалили, риясь необыкновенно. И яз бью челом тебе, стольнику и воеводе, вели им дать мне тот коч и вели дать вожа Ивашку Корепанова, что нынче живет в Жиганах, чтоб службе государевой порухи не было.

    А путь плох.

    Во прошлом году Матюшка Панфилов шел парусом по низам Большой Собачьей.

    На парусном пробеге коч зарыскал к берегу, заворотным течением об скалы ево сломало, уберечь никакими силами не могли. И людишки Матюшки Панфилова совсем померзли, перецынжали, не мочны были никак волочить государевы казны, и что была какова рухлядишка да завод, то все у них водой разметало, все пропало без остатку.

    Таков путь, а коч плох и нет вожа.

    В великой нужде итить нам по той Большой Собачьей.

    И яз, служилый человек кормщик Гераська Цандин, бью челом тебе, стольнику и воеводе: пожалей нас, сирот твоих, и дай нам коч с тем хорошим вожем из Жиган. А людишкам твоим, что на твой припас поднялись на службы, вели в пути ясак на себя брать, для того, что оне служить будут. И впредь великому государю будет в ясачном сборе от тех людишек прибыль большая.

    К отписке сей служилый человек кормщик Гераська Цандин руку приложил.

    Чужая нарта – легкая, с копыльями из оленьих рогов, с крутой дугой, тоже из оленьих рогов, стояла у затоптанного крылечка, на котором сгрудились казаки. Чужой коричневый олешек, сунув морду в снег, смиренно дышал, косил на людей задумчивым влажным глазом. Федька Кафтанов, облаченный в бывшую богатую кукашку Лисая, выпятив брюхо, важно, совсем как прикащик, стоял на крылечке на шаг впереди всех, цыкал на расшумевшихся собачек.

    – Ну совсем маленькая баба.

    Косой нехорошо ухмыльнулся:

    – Баба не мышь, копной не задавишь.

    Казаки ухмылялись, оглядываясь на Свешникова.

    Не торопясь, передовщик поднялся с запруженной нарты. Чужую бабу видел пока только со спины и чуть сбоку. Камлея простая, отметил, но выделана тонко, с белой и с красной оторочкой, даже с красной строкой, нашитой по низу зигзагом.

    И капор – из лисьих лапок.

    А людишек ядят.

    – Лисай, дикующих понимаешь? Сможешь толмачить?

    Помяс закивал. Быстро, как болванчик. С большим испугом выдохнул:

    – Эмэй!

    Дергаясь, вихляясь, сдернув шапку с голой головы, объяснил казакам: эмэй пришла. По-одульски – мать. Баба, услышав помяса, тоже повела округлым плечом, но не обернулась. Даже голову в капоре не подняла. Как сидела на легких нартах, опустив голову в лисьем капоре, так и осталась сидеть.

    – Эмэй! Мэ колдэк, эмэй!

    На этот раз ответила легким кивком. Дескать, мэ колдэк, хаха. Помяс, наверное, спросил: как пришла? А она, наверное, ответила: ну, хорошо пришла. Свешникову, правда, не понравилось, что понимает бабу только помяс. Нахмурился:

    – Понимает баба по-русски?

    Помяс нехорошо забегал глазами:

    – Ну, совсем немного.

    – Кто такая?

    – Дикующая. Фимкина баба. Он ее в ясырь брал.

    – А имя?

    – Чудэ, если коротко. А себя называет Чудэшанубэ.

    Плечи бабы опять чуть заметно вздрогнули. Негромко и ровно, чтобы видела дикующая, что нет ни в нем, ни в казаках никакой боязни, смущения или угрозы, Свешников приказал:

    – Подними голову, Чудэ. Раз понимаешь по-русски, подними голову.

    Баба помедлила, но, кажется, поняла. И голову подняла. Не сразу, но подняла, хотя лучше б не поднимала.

    Казаки, увидев лицо бабы, невольно подались назад.

    Показалось, что жирным углем проведена толстая черта по левой щеке бабы.

    У писаных, понятно, лица всегда расшиты: черными черточками, кружочками, разными точками. Но левую скулу, и всю левую щеку, и часть лба бабы Чудэ украшали совсем не кружочки и всякие черточки, а пересекала ее лицо жирная черта, как бы проведенная углем, – ужасный шрам, неровно сросшийся. Им, этим шрамом, неровно заросшим, левая бровь снесена начисто, а глаз выплыл, как у рыбы. Еще крупные оспины, оставленные болезнью, позоря лоб, забегали на правую сторону, не попавшую под удар ножа, а потому оставшуюся, какой была от рождения – плотной и ровной, как земляная губа гриб.

    – Хадибонгэт кэльмэт?

    Казаки остолбенели.

    Голос страшной бабы Чудэ прозвучал как весенний ручей.

    Голос ужасной бабы никак не вязался с ужасным шрамом на щеке, с выплывшим мутным глазом, с жуткой рябью оспин, густо испещривших щеку и лоб. Вот невольно все ожидали, что голос окажется ужасным – прозвучит хрипло, низко или, наоборот, сорвется на визг, приборматыванье.

    А он потек ровно-ровно.

    Вот ветер в лесу шумит. Вот бежит по вершинкам, спугивает робкого зайца, настораживает лису. Ветер везде, над всем белым светом. Он разные шумы производит – непонятные, пугающие, тревожные. А внизу, под деревьями, меж толстых лесных корней в камушках скрытно, серебряно бьет родничок. Льется, звенит чисто и ровно, не зная шума и бурь, ни от чего не завися, – такой голос.

    – Что говорит? – потрясенно спросил Свешников.

    – Спрашивает, – суетливо перевел помяс. – Хадибонгэт кэльмэт, так спрашивает. Откуда, спрашивает, пришли?

    – Скажи, с русской стороны. Зачем ей?

    Помяс растерянно развел руками, отворачивался:

    – Вот увидела незнакомых людей, спрашивает.

    – Анья-пугалбэ…

    Чистый голос. Ключ лесной. Щемит от чистоты сердце.

    – Что говорит?

    – У рта мохнатые, говорит, – помяс испуганно моргнул. – Это она про бороды. Так писаные говорят о русских. Анья-пугалбэ. Значит, у рта мохнатые. Сами на волос не горазды.

    Казаки переглянулись.

    Вот столько слышали: писаные страшны, согбенны, зверовидны. Лбы у них низкие, глаза злобные. Когда идут, длинные руки ниже колен. И копья деревянные, топоры из реберной гости. А тут – голос серебряный.

    – Еачэги поинэй… Омочэ шоромох…

    Послышалось знакомое что-то. Ну да, шоромох… Тонбэя шоромох, вспомнил Свешников. Так вож называл себя… Дикующие прозвали… А тут – омочэ…

    – Жалеет тебя, – отворачиваясь, перевел помяс. – Говорит, лицо белое. Совсем белое. Таким тебя видит. Говорит, добр ты.

    – Как ей знать?

    – У нее глаз такой.

    О глазе лучше б не поминал, все видели, какой у нее глаз.

    Кафтанов враз надулся:

    – Ишь, лицо белое! Лучше спроси бабу, Лисай, знает ли она, кто так по-воровски посек лицо Шохину?

    Помяс испуганно оглянулся.

    – Погоди, Федька, с такими вопросами, – покачал головой Свешников. – Кто она?

    – Одулка, – трясясь, объяснил помяс. – Дикующая из юкагирех. Род рожи писаные.

    – Одна пришла? Спроси, где родимцы?

    Помяс быстро заговорил.

    Суетливо вскрикивал. Трепеща, срывал шапку, обнажал голую голову, брызгал слюной, а все ждали – голос услышать серебряный. «Похоже, в разговоре немало от себя добавляет помяс, – ревниво подумал Свешников. – Я так много слов не говорил, так много меня никто не спрашивал». Твердо решил: изучу дикий язык. Пока сидим в сендухе, изучу. Не дело вести переговоры с дикующими через ненадежного толмача.

    А голос бабы Чудэ как волшебный ручей.

    – Что теперь говорит?

    – Теперь – сказку.

    – Как сказку?

    – Один человек жил, – оглядываясь на бабу и весь мелко дрожа от трусливого усердия, перетолмачил помяс. – Друзей имел, родимцев имел. Друзья, родимцы ходили по халарче, по тундре, потом исчезли. Долго ждал, не пришли. Чюлэниполут, старичок сендушный, съел, наверное, друзей, съел родимцев. Позвал других тот человек. Пошли в сендуху искать пропавших. Так, плача, искали. Так, плача, не нашли.

    Подумав, добавил:

    – Так, странствуя, умерли.

    – Зачем такая сказка?

    Помяс заторопился, оглядываясь на бабу:

    – Баба Чудэ умом слаба. Сильно болела. Теперь не в себе. Мэнэрик, сильная болезнь. К бабе Чудэ вор Фимка Шохин ночью тайком вошел в урасу. Без согласия вошел. Баба Чудэ, увидев, вздрогнула. Кто был в урасе, все сильно вздрогнули, все выбежали, залезли на деревья, сидели до утра на деревьях. С тех пор – порченая баба. Мэнэрик. Убога. Испугается – может вздрогнуть. Тогда падает наземь, бьется головой, пена изо рта.

    – Спроси, кто зарезал Шохина? – снова потребовал Федька Кафтанов, важно, как настоящий прикащик, обнимая руками живот.

    – Писаные! – трусливо крикнул помяс.

    – Ты бабу спроси!

    – Теперь спроси, – ровно подтвердил Свешников. Странно, как хотелось услышать голос дикующей. – Мы ни одной живой души не встретили в дороге, а это ведь много дней. И вдруг кто-то с ножом. Мы идем, мы смотрим по сторонам, а кто-то зарезал Шохина.

    – Писаные! – еще трусливей выкрикнул помяс.

    – Но ты говорил, что откочевали отсюда писаные.

    – Они как ветер! – еще сильней затрясся помяс. – Сегодня здесь, завтра там. Дорог нет, ходят, куда захочут. Вот баба вернулась. Может, с ней кто другой вернулся. Не знаю. Им никто не указ. Они свободны, как ветер, просты, как олешки. Идут куда вздумается.

    – Спроси, где ее родимцы?

    Как липкую паутину снимая, помяс провел рукой по лицу. Некрасиво, совсем уже суетливо заговорил с бабой, помогая себе нелепыми жестами. Потом так же объяснил:

    – Она не знает.

    – Как так?

    – Говорит, одна пришла.

    Пояснил угодливо, явно лживо:

    – Умом не богата. Говорю, мэнэрик. Вздрогнула. Сама не понимает многих слов.

    Свешников недоверчиво усмехнулся, прислушиваясь к голосу бабы Чудэ, звучащему волшебно и чисто:

    – А теперь чего говорит?

    – Загадку говорит.

    – Как загадку?

    – Посреди подушки нож острый лежит, нож костяной лежит.

    – Нож? Как это нож? Это она про какой нож? – вкрадчиво спросил Кафтанов.

    – Не тот, не настоящий! – закричал в испуге помяс. – Не о колющем говорит, не об остром. Про думу говорит. Вот, дескать, посреди подушки, сна никак нет, дума лежит – тяжкая, острая. Это не про нож, про думу. Вот все думает и думает баба Чудэ, а никак не додумает.

    – Чудэ! – с осуждением выдохнул Елфимка, попов сын. – Имя как у животного, нет такого в святцах.

    А Кафтанов выпятил живот:

    – Отдай нам бабу, Степан. Вместе с помясом. Врут они, а мы правду узнаем.

    Казаки так и подались вперед. Помяс затрепетал. Только баба Чудэ не шелохнулась. Если даже и поняла сказанное Кафтановым, виду не подала.

    – Сам правду узнаю, – отрезал Свешников.

    Ткнул пальцем перед собой:

    – Спроси бабу, Лисай. Если отпущу, приведет родимцев?

    Помяс говорил долго, подолгу искал слова. Часто и суетливо оглядывался на Гришку Лоскута, на Федьку Кафтанова. Видно, что сильно боялся их, то и дело срывал с голой головы шапку. Когда закончил, баба спросила серебряно:

    – Лэмэнголь?

    Даже перетолмачивать не понадобилось. Все так поняли, что удивилась баба словам Свешникова. Наверное, спросила: зачем? Потом, не оглядываясь, опустив голову, сдвинув на лоб лисий капор, почмокала губами, будто все сказала, и медленно тронула с места застоявшегося быка.

    – Ты что сказал? Чем спугнул бабу?

    – Оставь Лисая! – прикрикнул Свешников на Гришку Лоскута, ухватившего помяса за груди. – Вообще не шуми в сендухе, Гришка. Твое дело – поиск зверя. Бери верхового быка и проводи бабу. Только хорошенько проводи, понял? Пойми, куда едет. Куда она, туда и ты. Но ближе, чем на десять шагов, не приближайся.

    – А ты, – кивнул ухмыляющемуся Ганьке Питухину, – тоже езжай. Возьми свежих собачек и езжай по следу на снегу. Я, когда с Лисаем возвращался, странное видел. В одном месте на берегу что-то черное из-под снега. Что-то там такое припорошено снегом. Езжай, Ганька, присмотрись, глаз у тебя острый. Нам надо все знать на этих берегах.

    Глухо.

    Огонь в печи.

    Свет теплый, мерклый.

    Свешников прилег на скамью, развел усталые руки.

    В медном котле уютно булькало варево, Микуня Мочулин колдовал над котлом. Бросив на пол развязанные вьючные сумы, Ларька Трофимов хозяйственно разбирал казенное борошно:

    – А еще три сети-пущальницы на сигов… Кропивные, совсем новые… К ним десять сажен сетей неводных…

    – Зачем столько? – пугался робкий Микуня. – Носорукий не утопленник. Его не из реки тягать.

    Ларька отмахивался:

    – Чего ты знаешь, Микуня?

    Бубнил негромко, хозяйственно:

    – Холст хрящ, толстой, крашеный… Малых колокольцев на бахромичных кутазах, десять… Смотри, Микуня, кутазы-шнуры, кисть какая на них… Рубаха золотцом шитая, богатая… Для какого князца дикующего… Они любят, чтоб блестело… А вот рубаха пестрядинная и крашенины два лоскута… Смотри, Микуня, как холст лощен, как он синей синего…

    – Ну вот изловим зверя, – никак не мог успокоиться Микуня. – Ну даже посадим на чепь. А как беречь большого?

    Ужаснулся:

    – И чепи такой нет!

    Вспомнил, пожаловался горестно:

    – У меня было соболь бежал с серебряной чепью прямо на шее, а тут носорукий! Да за что его зацепить? Он же свернет! Он сволочет любую ондушку.

    – Еще три котла красной меди… – хозяйственно бубнил Ларька. – Полкосяка мыла простого, всего на пять рублев… Полстопы бумаги писчей… Шуба одевальная, две пешнишки…

    – Это с пешнишкой-то на носорукого? – по-своему понимал Микуня.

    Пугался немыслимо:

    – Помяс говорит, что на таком звере сала на три пальца. Как такого пешнишкой?

    Загорался от внезапной мысли:

    – Из пищали надо бить зверя! У нас три пищали! Все изготовить и бить из всех!

    Ларька возмущался:

    – Нас за живым зверем отправили!

    И снова перечислял хозяйственно и любовно:

    – Еще пять кафтанов ношеных шубных… Новые вареги – всего десять пар… Житие Ефрема Сирина – книга…

    Сам удивился:

    – Микуня, это ты положил?

    – Ты что говоришь! – испугался Микуня.

    – Оставь Микуню, то моя книга, – кивнул Елфимка, попов сын.

    – Зачем тебе?

    – Очищать душу.

    – Еще уледницы новые, десять пар… Кремешки московские, алтын на двадцать… Пуд свечей чорных, пуд восковых…

    Прислушиваясь к голосам, Свешников думал о своем. Вот странная баба. Зачем приходила? Лисай говорит, что умом слаба, тронулась, но ведь передвигается по пустой сендухе – видно, что не кружит по одному месту.

    И голос как чистое серебро.

    Мэнэрик.

    Самоядь страдает такой болезнью.

    Но как сильно надо испугать, чтобы все дикующие вздрогнули, все вместе полезли на дерево? Кто искалечил бабу? Вор Шохин, он же Фимка? Или вор Сенька Песок?

    Прислушался.

    Косой негромко жаловался Микуне:

    – Я, Микуня, раньше совсем как человек жил. Я коров держал, слышь, Микуня? Ты вот дурной, а я сильно мучился с одной коровой. Поставлю во двор, а она уходит ночью. Уходит и уходит, ничего с ней не сделать, только ищи ее. Хорошо, сосед помог. Однажды сказал: слышь, Косой. Меня уже тогда прозвали Косым. Однажды сказал: слышь, Косой, есть тут у нас один русский старик, ты сильно попроси его, он поможет. Ну, я к старику. Сильно просил. Прямо сказал: пособи, а то уходит со двора корова. Ну уходит и уходит, ну совсем измучила. Тогда русский старик сказал: «Да ну, это пустое дело». Подошел и два раза прутиком стегнул корову по голове. С той самой поры, как рукой сняло, перестала уходить. Почему так?

    Ларька возмущенно вскрикнул:

    – Опять книга!

    – Ты там еще «Октоих» найдешь в борошнишке, – смиренно отозвался из угла сын попов. – Это все книги нужные. Я каждую вместе с мяхкой рухлядью хочу пожаловать в какой монастырь. И деньгами положу на сорокоуст, в сенаник, чтобы вспоминали всегда имя мое да доброго попа Спиридона.

    Объяснил:

    – Премногим обязан доброму попу.

    Странно было слышать такое за тысячу верст от жилых мест. Свешников даже глаза прикрыл. А Косой пожаловался:

    – Я, Микуня, плыл однораз по Лене. Река великая, берегов никаких не видно. В ночи на реке прямо с деревянного коча коробейка у меня, у сироты, пропала. Ну, стояла под бетью, как сейчас помню, стояла! И пропала. Вот как не было ее. А всего один только человек сходил ночью с коча. У какого-то острожка, где и стоять не стали. Подобрали его лодкой. А сам был невелик собою, вертляв. Ухо оттопыренное, как у сендушного волка. Теперь думаю задним числом, что был то Сенька Песок.

    Голоса у казаков хриплые, грубые. А вот у бабы Чудэ, как ручеек, журчал.

    – Мне бы землицы. Ох, хорошей бы мне землицы. Жирной, черной, своей, – душевно тосковал Косой. – Я ведь, пока не начал гулять, на землице жил. А в сендухе только грязь, няша. А под жидкой няшей лед вечный. Только носорукому на том и валяться, у него сала на три пальца.

    Совсем пожалел себя:

    – Мне бы хорошей живой землицы. Длиннику чтобы по осьмидесяти сажен да поперешнику по сорок. Как в Даурах, к примеру. Там рожь сеют по десять пудов, даже репа растет.

    – Еще сума медвежья… – все так же ровно бубнил хозяйственный Ларька. – Тышь шесть одекую синего, мелкого… Этот одекуй я сам брал, – похвастался, – рублев на пять с алтыном… Еще полог держаной…

    Поднял голову – русый, широкоскулый. Подмигнул подслеповатому Микуне:

    – Писаные придут, всякому добру обрадуются. Они, Микуня, жадные до блестящего. Увидят бисер, начнут выметывать богатую мяхкую рухлядь. Всего нам хватит.

    – А ты, Лисай, – подмигнул Ларька прикорнувшему в углу помясу, – ты тоже не трясись. Ты лучше хорошенько думай. Ты один бегал по сендухе, тряс богатыми соболями, а почему-то говоришь, что нет у тебя ничего.

    – Оставь Лисая, – строго заметил сын попов. – Ему сейчас молитва нужна. Может, пост. Он неправильно жил и носоручиною питался.

    Глухо.

    Обедали просто.

    Вяленая оленина, жидкая болтушка из ржаной муки, квашеная черемша из запасов помяса. Посыпая мясо солью, Лисай шептал:

    – Да не сами себе будем враги и уготоваем вечныя муки… И где не впадем врагов наших нечестивых руки…

    Щурился, вздрагивал:

    – Всякие есть травки на свете. Такая даже есть, зовут ласково агагатка. Вышиною растет немного, но все прутиком, прутиком. Ее рвешь, кожуру снимешь, а середку переплетешь таловым лыком. Потом подсуши на солнышке. И бело и сладко. Прямо сахар.

    Дверь хлопнула.

    – Сахар, говоришь? – Гришка Лоскут, ноздри наружу, презрительно усмехнулся, бросил на скамью шапку.

    – Сахар?

    Казаки подняли головы, а помяс съежился.

    – Я за бабой Чудэ в упор ехал, – с обидой в голосе объяснил Гришка. – Долго ехал. Присматривался всяко. И вот что понял, Лисай.

    Назвал Лисая, а обернулся к Свешникову:

    – Так понял, что дикующая баба знает по-русски. Сама может говорить, только не хочет. Ты ей сказал что-то такое, отчего она не захотела говорить по-русски. Ты будто подсказал ей не понимать нас. Да?

    Уставился на побледневшего помяса:

    – Она сперва все понимала и могла отвечать, но ты подсказал ей. Неправильно подсказал, да? Она мне говорила всякие русские слова. Оборачивалась и говорила. А потом сказала по-своему. Но у меня такая память, Лисай, что я даже нерусские слова помню.

    Взглянул на помяса угрожающе.

    Чуть не по слогам повторил запомнившиеся ему слова:

    – Тэт мутин хэлтэйэ. Вот так. Точно так. Я каждую букву запомнил. И не говори, Лисай, что нет таких слов. – Через стол дотянулся до помяса, сильной рукой рванул на себя. – Перетолмачь, Лисай!

    Помяс в ужасе отпрянул.

    – Тэт мутин халтэйэ? – заговорил быстро, трясясь. – Ну, такое сказала. Всякое может сказать. У нее мэнэрик, болезнь. Тэт мутин халтэйэ? Да это она тебе так сказала, что не надо тебе за ней ехать. Она, мол, еще сама приедет. А потом и ты к ней придешь.

    Казаки заржали.

    – Как приду? К дикующей? – обиделся Гришка.

    – А то! – ржали, веселились казаки.

    Гришка недобро усмехнулся, открыл рот, но сказать ничего не успел, потому что хлопнула тяжелая дверь и в облаке холода ввалился в избу озябший, продутый ветром, но довольный собой Ганька Питухин. Шумно хлопнул мохнатой шапкой об стол:

    – Ой, Лисай, что скажу!

    Казаки, радуясь, повернули головы.

    Ганька, принюхиваясь к вкусным запахам, рвущимся из котла, пояснил:

    – Твоя правда, Степан. Внизу под самым берегом есть плоское место. Вроде как плотбище. Снег сдувает, рядом открытая полынья. Весной, наверное, затопляет все. А летом выносит дерево всякое. Ну вот, Степан, плот там. Ты правильно увидел. Плот там связан из сухих оследин. На такой плот хоть избу с печью, далеко можно уплыть. Хоть до ледовитого моря. А на том плоту, слышь, Лисай? – Ганька нехорошо подмигнул. – На том плоту устроены вместительные лари. И один уже не пуст. В нем плотно уложен хороший зуб носоручий. А вот другой пуст… Я так думаю, что пока… А, Лисай? Не ошибаюсь? Почему другой пуст?

    Дерзко взлохматил большую голову:

    – Хочешь нас, сирот, бросить в сендухе?

    – Да как бросить? Да не хочу! – в великом испуге защищался помяс. Голая голова налилась кровью. – Тут лед кругом, как брошу? А плот строил для будущего! Долго собирал дерево к дереву. А коли придется, вместе поплывем. Вот наступит лето, поднимется вода, вместе и поплывем.

    – А зверь? – невольно спросил Свешников.

    – А что Лисаю зверь? – хохотнул довольный Питухин. – У него другое на уме. Правда, Лисай?

    Подмигнул:

    – Для чего там пустой ларь?

    Дотянулся тяжелой рукой до совсем съежившегося помяса:

    – Ну, Лисай, для какого тайного богатого борошнишка готовил ларь?

    Кафтанов одобрительно кивнул Ганьке и пересел на скамью рядом с помясом.

    – Ты нас не бойся, – он даже приобнял Лисая. – Мы люди государевы. Мы тебя выручили, правда? Ты без нас бы съехал с ума, правда? Вот кормим тебя вкусно, даже сольцы даем. Но и ты нас уважь, Лисай. Сам ведь говорил, никто за язык тебя не тянул, что воры Сеньки Песка взяли с писаных большой ясак. А куда исчез тот ясак, если никого нет? Ну, пусть воров Сеньки Песка вырезали дикующие, ясак-то где? Он улететь не мог. Он спрятан, наверное. Ты не зря тут сидишь в пустом зимовье, как сыч. Ой, не зря! Ждешь чего-то?

    – Писаные все взяли!

    В уголках тонких синеньких губ помяса выступила пена.

    Свешников пожалел:

    – Оставьте его.

    И вдруг почувствовал: все насторожились.

    При этом насторожились не просто так, а против него. Так насторожились, будто они, совсем простые люди, в упор подступили к чему-то важному для себя, добились чего-то большого, а Свешников хоть и передовщик, а все пытается испортить, как бы выхватить из их рук.

    Почувствовал: скажет слово – бросятся.

    Сильно, наверное, уверовали в большое спрятанное богатство. Уже как бы грели руки в богатых мехах. Уже на Лисая смотрели как бы с презрением, как богатые коты на бедную мышь. Сказал, снимая напряжение:

    – Ладно. До всего дойдем.

    Забившись в угол, помяс мелко тряс бородой.

    В тридцатом году, при государе Михаиле Федоровиче, ходил за травкой в Братскую землю.

    Любил один ходить. Одному хорошо. Никто не канючит, не спорит, не сбивает с дороги. Опять же, травка, особенно подсушенная, – вес небольшой.

    А в Братской земле, на темной Канне-реке, атаман Милослав Кольцов как раз в то время поверил местным заворовавшим князцам Таяну да Именеку: по их указке поднял казаков в дальнюю степь. Твердо пообещали те обманные князцы: вот-де знаем дорогу, пойдем далеко, разорим чужие станы, много чего из добра возьмем, домой вернемся с богатством.

    Прошли сорок ден, а никого не встретили.

    Дружинка Сидоров, десятник, первый обиделся, стал волновать казаков: а вот распять тех обманных князцев! И когда почти взволновал, случайно наткнулись в степи на одинокого Лисая. Очень удивились: ходит русский человек с мешком за спиной по чужой степи, собирает травку, никого не боится. Собрались вокруг:

    «Где людишки?»

    «А какие людишки? Нет никово, – ответил Лисай. – Один хожу».

    «Как это никово? Ты что говоришь? – обиделись. – Нам многих обещали!»

    «Да нет же. Один хожу!»

    «Как это один? Ты что говоришь такое? А там, на юге?»

    «И на юге никово. Один хожу».

    «А к востоку?»

    «И к востоку тоже никово».

    С досады чуть не убили Лисая.

    Вот разве не обидно? – пожаловался Лисай. Обманные князцы завлекли казаков в степь, а они Лисая чуть не убили. И убили бы, ведь крикнул кто-то: «Повесить!» И повесили бы, да степь кругом, ни одного деревца. Обоз, к счастью, отстал, а то бы оглоблю употребили.

    Обида.

    Трясясь, страдая, помяс проваливался в прошлое.

    Зима. Ледяная пурга. Снег ломится в дверь, как дед босоногий сендушный.

    «Глад уязвляет не менее меча… От него же и самых крепких и сильных немощны бывают плеча…»

    Сидел один, как деревянный болванчик. Стерег пустую сендуху. Ждал, придут русские! А они пришли и сразу с ножом к горлу.

    Обида.

    «Так-де, государь, буди всегда чист душою своею и телом… Понеже во оном веце всяк восприимет по злым и добрым делом… И держи храбрость с мужеством и подаяние с тихостью… И Господь Бог будет к тебе с великою своею милостью…»

    Сидел в темном углу.

    Безумно косился на казаков.

    Сильнее всех боялся Гришку Лоскута: уж сильно похож на зарезанного дикующими брата. Вот давно ли сидел за столом с князем Шаховским-Хари? Давно ли сидел с умным воеводой енисейским Семеном Иванычем? Давно ли, поминаючи божественное Писание, вел с князем умные разговоры?

    «Иже на всяк день и час тянут сердце, аки клещами… И злым умышлением измождавают жилы, аки огненными свещами…»

    Давно ли пользовался общим уважением и почетом, свободно ходил в Верхотурье, без помех гонял казенных лошадей в Тобольск? Разве не ждут его с нетерпением в Аптекарском приказе в Москве? Уж там знают: помяс Лисай плохой травки не привезет.

    Очень жалел себя.

    Год назад запросто мог донести до рта кружку с кипятком, не расплескав при этом ни капли. А теперь?

    С безумием косился на Лоскута. «Поминаючи божественное Писание…»

    Он, Лисай, умный. Он божественное Писание знает. Он никого в сендуху не звал, он если и караулит добро, то свое. Давно мог сгинуть без следа, помереть тысячу раз, но терпеливо сидит. И всех пересижу, подумал. И всех перетерплю. Даже Гришку Лоскута с вывернутыми ноздрями!

    С волнением вспомнил волшебный берестяный чертежик, случайно показанный утром на нарте Свешниковым. Как не успел выхватить из рук? Надо было убить Свешникова, вырвать берестяной чертежик, с радостным смехом прижать к сердцу, а самого Свешникова бросить в снег, со свистом умчать в сендуху. Не догонят и не найдут. Скоро лето, выжил бы.

    – Зачем скрипишь зубами, Лисай?

    – Боюсь. Ой, боюсь.

    – Кого боишься?

    – Вас.

    – Оставьте Лисая, – приказал Свешников.

    Успокаивая дрожащего, потеющего обильно, спросил:

    – Баба Чудэ утром тебя назвала – хаха? Это почему так?

    Лисай задергался. Не поднимая глаз, робко подсел поближе:

    – Это по-одульски. Дед – значит.

    – А имя бабы?

    – А-а-а, имя, – не сразу понял Лисай. – Оно тоже значит. Если полностью слово, то так – чудэшанубэ. Так дикующие называют специальный лоскут оленьей кожи. Твердая, удобная. На ней рубят мясо, раскалывают мозговые кости.

    – А как писаные называют избу?

    – Кандэлэ нимэ.

    – А олешка?

    – Малэ, – потихоньку оттаивал, приходил в себя помяс. – Обязательно малэ. Иначе не говорят. Это ламуты говорят иначе.

    – Про ламутов не надо. Учи одульским словам.

    Боясь Гришку Лоскута, помяс подсаживался еще ближе к Свешникову:

    – Каким словам? Какие знать хочешь?

    – А самым простым. Таким, чтобы понимать писаных. Чтобы я, и Микуня, и сын попов, и Федька Кафтанов, и Гришка Лоскут, чтобы все могли хоть немного понимать дикующих.

    – Зачем?

    – А вдруг заломает тебя медведь? – недобро хмыкнул Гришка, остро косясь на помяса. – Или грянешься с крутого обрыва? Или упадешь под чужой стрелой? А? Как нам тогда сообщаться с дикующими?

    – Чего ж это я грянусь? Почему с крутого?

    – А то! – важно заметил Федька Кафтанов. – Это промысел Божий. Тут зароков не может быть. Ты давай вспоминай. У тебя немного времени есть. Не очень много, но все же есть. Вспоминай, пока не сошел снег.

    – Да что вспоминать-то?

    – Ну, ты знаешь…

    Подмигнул:

    – Ты вспоминай, Лисай, где лежит тот большой ясак, что собран людьми вора Сеньки Песка. Ну, мы понимаем, ты нас увидел, сразу забыл. Но мы не торопим. У тебя немного времени есть. Нас не надо бояться. Мы понапрасну не обижаем.

  

  
    Глава VI Предательство

    Старинное юкагирское предание о ЧудэшанубэЮкагир женатый жил, девушку ребенком имел. Имени своего не знала, совсем молодой была. Выросла, всем сказала: «Чудэшанубэ я. Меня Чудэшанубэ называйте».

    Так называли.

    Мать говорит: «Чудэшанубэ, иди дров наруби».

    Чудэшанубэ услышит, посидит, подумает, потом сама себе скажет: «Чудэшанубэ, иди дров наруби». Поднимется, оленьи сапоги возьмет, сама себе скажет: «Вот Чудэшанубэ сапоги взяла». Кукашку на плечи наденет, опять скажет: «Вот Чудэшанубэ кукашку надела». Сухое дерево топором свалит, скажет: «Вот Чудэшанубэ дерево свалила».

    Что ни сделает, на все так скажет.

    Мать рассердится, палкой побьет.

    Чудэшанубэ удивится: «Эмэй, палкой меня не бей».

    Матери подаст батас, нож большой: «Эмэй, палкой не бей, лучше сразу батасом бей».

    Мать еще сильнее рассердится, снова замахнется.

    Чудэшанубэ тоже еще сильней удивится: «Эмэй, на меня не замахивайся». Принесет матери костяной топор: «Эмэй, на меня ножом не замахивайся. Лучше сразу топором бей».

    Вечер наступит, звезды покажутся, Чудэшанубэ вверх смотрит.

    Мать спросит: «Что видишь?»

    Чудэшанубэ на звезды покажет: «Вижу, это сестры мои, вышивая, сидят. Когда умру, туда, к сестрам своим пойду».

    Тогда к шаману Чудэшанубэ повели.

    «Шаман, ум проверь, может, совсем больная?»

    Шаман бубен взял, шаман легкие кости в огонь бросал, шаман тень холгута вызвал. Сел верхом на тень холгута.

    Сказал: «Чудэшанубэ, сзади меня садись».

    Холгута тень по солнцу направил.

    Когда ехали, спросил: «Чудэшанубэ, что думаешь?»

    Ответила: «Ничего не думаю».

    Шаман сказал: «Много на земле зла. Есть такое, что всех птиц, рыб, зверей убить хочет, из их костей дом построить. Чудэшанубэ, как думаешь, можно всех убить?»

    «Ничего не думаю».

    Едут. Шаман спрашивает: «Чудэшанубэ, теперь что думаешь?»

    Отвечает: «Теперь вот что думаю. Женщин на земле больше или мужчин?»

    «Хэ! – говорит шаман. – Женщин меньше».

    «Нет, – говорит Чудэшанубэ. – Женщин больше, так думаю».

    «Хэ! Почему?»

    «А потому, что если мужчина своим умом не живет, а женщину слушает, то он и сам женщина. Так получается, женщин больше. Ты мужчиной был, а теперь тебя женщиной считаю».

    «Почему меня женщиной считаешь?»

    «Ты про зло говоришь, а меня спрашиваешь. Птиц, рыб, зверей поубивай, из их костей дом построй! Будешь мужчина. А женщину спрашиваешь, значит не знаешь. Значит, сам женщина».

    Едут. Шаман спрашивает: «Чудэшанубэ, теперь что думаешь?»

    «Теперь вот что думаю. Засохших деревьев на земле больше или растущих?»

    «Хэ! Растущих больше, – отвечает шаман. – Засохших меньше».

    «Нет, засохших больше».

    «Как так? Засохших совсем мало».

    «У которого дерева сердцевина сухая и тело сухое, то дерево живым не считаю. Только то дерево незасохшее, у которого сердцевина совсем здоровая и тело совсем здоровое».

    «Хэ! – согласился шаман. – Засохших больше».

    Едут дальше. Шаман спрашивает: «Чудэшанубэ, теперь что думаешь?»

    «А теперь вот что я думаю. На земле живых людей больше или мертвых?»

    «Хэ! Мертвых меньше. Живых очень много!

    «Нет, мертвых больше».

    «Хэ! Почему? Когда помереть успели?»

    «А вот почему. В котором человеке болезнь есть, работать он не может, того человека живым не считаю».

    «Хэ! Верно. Здоровых людей меньше, больных больше».

    Дальше едут. Шаман остановил холгута.

    «Хэ! – говорит. – Никуда дальше не поедем».

    «Хэ! – говорит. – Про зло говорить не будем. Отвечать на вопросы не будем. К родимцам твоим поедем. Нельзя убить всех птиц, рыб и зверей. Здоровых людей меньше, больных больше. Не больная ты, здоровая ты. Так создана потому, что много думаешь. Потому страдаешь. Чудэшанубэ ты».

    На Вешнего Миколу, в мае, Ганька Питухин увидел в сендухе ворона.

    Черный, как уголь, ворон сидел на голой ондуше и важно поворачивал тяжелую голову. Вот совсем черный, а вот совсем розовый. И снег странно порозовел, даже туман над Большой Собачьей показался Ганьке розоватым. Он поднял глаза и увидел, что горизонт вдалеке как бы немного изогнулся, будто небо над ним немного прогорело. А потом…

    А потом на несколько минут высунулся над горизонтом край Солнца.

    Всего на несколько минут. Наверное, писаные крепко держали его за нижний край.

    Вчера обжигал колючий мороз, выли на ветру собачки, небо играло безумным юкагирским огнем, стрелял над рекой мороз, вдоль разрывая деревья, а сегодня, пусть ненадолго, взошло розовое светило. И сразу выбились среди мхов веселенькие желтенькие цветочки.

    С появлением первых трав помяс наладился исчезать в тундре.

    «И паки: укупи благородной души своей и телу спасение… Да будеши имети у владыки Христа Бога велие дерзновение…»

    Приглядывался. Искал траву-салату. Отыскав, парил в горшке. Когда упревала, угощал казаков, а кому так давал сырую. Даже Микуня несколько окреп, отошли наконец закровяневшие десны у Елфимки, попова сына.

    Обедником, дыханием с юга, несло первое тепло.

    Исходив немало верст, казаки валились на лавки совсем без сил. На Свешникова поглядывали косо. Дав немного отдышаться, он теперь снова гнал людей. Вел при оружии по пустынным каменистым чохочалам, по рыжим ржавцам, по закочкованным сендушным полянкам. Вел в гнусе и в мареве. Заставлял всматриваться, принюхиваться: вдруг носорукий невдалеке?

    В одном озерце видели щуку.

    Выставив тяжелый зеленый горб, похожий на болотную кочку, старинная щука гоняла по озеру тяжелых северных уток. В длину оказалась не менее пяти сажен – такая запросто задавит собаку.

    Казаки уважительно поеживались.

    Вот как велика щука, такой мало не надо. А ведь озерцо небольшое. Чем живет?

    Свешникова прозвали Носоруким. Понятно, за глаза. Вот вроде передовщик, а все равно Носорукий.

    Прежде чем снесло вешней водой замерзлую тушу, Свешников приказал Ганьке Питухину и Ларьке Трофимову спуститься на чохочал и вырубить огромный бивень зверя. Заодно спрятал в специальную ледяную пещеру косматую руку, завитую раковиной, с пальцем на конце. Там же спрятали целиком левую переднюю ногу. Дивились, как ясно проступают на ноге перламутровые роговые ногти, аккуратные, как пуговички.

    Свешников маялся в нетерпении: где зверь?

    Искал явственных следов. Исхаживал большие пространства. А в сендухе пусто. Ну совсем пусто. Никаких троп, никаких следов. Ни зверя, ни человека. Косой, размазывая гнус по лицу, мрачно догадывался: наверное, тот зверь, что был найден помясом на чохочале, жил в сендухе самый последний. Грянулся с обрыва по старости лет, по слабости. Вот и все, нет больше зверя. И писаных нет. В страхе откочевали.

    Казаки, слушая Косого, угрюмо переглядывались.

    – А вот кто, не родився, умре? – спрашивал вдруг Лоскут.

    Елфимка, сын попов, хмурился. Из-за непреходящей усталости, из-за никогда не унывающего гнуса ждал от Гришки явных покушений на божественное. Понимал, что Лоскут имел в виду праотца, все равно хмурился.

    А Лоскут уже загадывал другое:

    – Кто прежь Адама сотворен с бородой?

    Микуня находчиво кричал:

    – Козел!

    И сам сильно походил на старенького козла – потрепанного, подслеповатого, выдохшегося. И несло от него козлом. И смотрел дико.

    Но все равно смеялись мало.

    Долгие пешие переходы по сендухе, полной гнуса и сырости, отшибали охоту смеяться. Ходили по берегу Собачьей, и в самую глубь сендухи. Все равно нигде никаких следов, никаких признаков. Будто не подземную корову искали, а воздушную. Будто она, как птица, не опускается никогда на землю.

    Сендуха дышала прелью, влажным лешачеством.

    На лиственницах – изумрудная хвоя. Каждая хвоинка одна к другой, как пластинки на частом гребешке. Несло печалью, под сапогами жадно чавкала няша, жидкая грязь, маревом стоял над головой гнус. Куда ни глянь, все вокруг древнее, дряхлое, замшелое. Деревце какое малое, и то не стоит прямо, а выгнуто под каким хитрым углом, выверчено особенно.

    Елфимка, попов сын, так и решил: вот-де со дня сотворения мира идет уже семь тысяч сто пятьдесят шестой год. Ну и сендухе столько же.

    Глухо.

    Доходило до того, что с кем угодно, только бы встретиться!

    Пусть даже дикующая орда с лучным боем и с копьями набежит, лишь бы живое! Да и разъяренный холгут пусть бы выскочил с развернутой над носом рукой из-за какого бугра!

    А никого.

    Казаки недобро косились на Свешникова.

    Упрям Носорукий. Уж вот как упрям! Кроме зверя, знать ничего не хочет. Спит в казенке, как бы специально отделившись от казаков, держит при себе пугливого помяса. Лисай под такой защитой даже несколько воспрял, даже несколько округлился. Теперь чаще, чем прежде, нашептывал вирши.

    «И что ми о том много вещей к твоему благородию проводити… Подобает же из всесилного Бога вся надежа возложити… Той всем нам надежа и упование, и промысленник, и кормитель… И на все видимыя враги наши непобедимый прогонитель…»

    Того бы Лисая, не чинясь, за бороду – где, мол, воровское богатство? – а Свешников, то есть Носорукий, к нему дружески. Брал по-доброму за плечо, учил одульские нелепые слова, участливо расспрашивал.

    Оно, в общем-то, понятно. Именно Свешникову, как передовщику, не сносить головы, если вернутся без зверя, затребованного Москвой.

    «И молю тя, государя, в гнев не положити… Ни в великую тягость и паки не позазрите… Поне от нужды и от беды тако дерзаем… И твоему достойному величеству и добродею докучаем…»

    На вопросы Свешникова Лисай так отвечал, что действительно зверь носорукий в сендухе редок. Может, он встречается даже не чаще, чем другой совсем редкий зверь – ингровый. Ведь об ингровом звере тоже мало известно. Чужеземец Марселис однажды привозил в Москву ингровые рога – прямые, как копья, а по ним будто веревочка навита. Боярин Милославский Иван Данилович, боясь дерзкого обману, призвал умного дохтура Грамана, так тот подтвердил: истинные рога, ингровые. А всем известно, что в тех рогах сильное лекарство. Скажем, трясет тебя лихорадка или занемог в огневице – всему поможет. Разотри совсем небольшой кусочек такого крепкого ингрового рога в мелкий порошок и пей растертый порошок с горячим ренским. Проживешь даже дольше, чем хотел жить. Ну а у носорукого, может, еще пользительнее.

    – А что просил за ингровые рога тот умный дохтур?

    – За два рога больших ингровых – пять тыщ рублев, а за малый – тыщу.

    Казаки вздыхали завистливо. Сами – в кабалах, как в тенетах, никуда нельзя пустыми вернуться, а вокруг, как нарочно, ни зверя, ни рож писаных.

    Пусто.

    Сендуха дышала влажными испарениями, курилась гнусом, действовала обманно.

    Елфимка, сын попов, утром с крыльца в поземном зыбком тумане увидел холгута. Зверь мохнатый, как рыжий стог, стоял за восстановленным палисадом, колечком просительно держал над головой руку. Елфимка, увидев такое, будто закаменел. Потом шум поднял. Выскочили на крылечко Федька Кафтанов, Ганька Питухин, Гришка Лоскут, Свешников.

    – Ну, видел! – крестился Елфимка. – Как вас!

    Бросились искать, нигде ни следа, ни клока шерсти. Для лучшей остроты зрения били Елфимку прямо на крыльце.

    И с Ганькой случилось.

    Сам по себе нелюбопытен. Где приткнулся, там спит. Или стругает ножом какую палочку. Или чистит колесцовую пищаль – «Яковлевы ученики Ваня да Васюк». Зелейного запаса осталось совсем мало, а Ганька возьми да ни с того ни с сего выпалил ночью из пищали!

    Снова выбежали:

    – В ково стрелял?

    Ганька виновато развел руками:

    – Страшное померещилось.

    Ганьку, правда, не били. Здоров, черт!

    Так, плача, искали.

    Конечно, Свешников понимал, что не может быть такого большого терпения, чтобы перетерпеть саму сендуху. Однако, когда Лоскут, вконец заскучав, грубо спросил: «Куда пришли, Степан? Где зверь? Где писаные?» – строго ответил:

    – Молчи!

    Всю близлежащую и дальнюю сендуху разделил на участки.

    По специальному чертежику обыскивали каждый отдельно указанный Свешниковым участок. А все равно ничего.

    Казаки извелись.

    В досаде обижали помяса.

    Старинный зверь как бы поманил и исчез с вешними водами. И большое богатство исчезло.

    Травка травкой. Это – само собой. Это понятно. Но от помяса теперь хотели большего. Вот он и прятался в казенке при Носоруком. Суетливо твердил вирши своего далекого покровителя князя Шаховского-Хари. Лицом темнея, изучал простой берестяной чертежик, сорванный Свешниковым на пути к Большой Собачьей с черной ондуши. Что-то видел в чертежике.

    А кто радовал Свешникова, так Ганька Питухин.

    Прост душой, терпелив. Истинным оказался охотником – сытно кормил казаков сендушной полевой птицей. Сдружился с Ерилой. Оба через то приблизились к Свешникову. Как бы сознательно делили одиначество с честным государевым человеком. Гришка Лоскут, правда, дичился, держался в стороне, но тоже уже водил дружбу не только с Кафтановым. Эти, отмечал про себя Свешников, никогда уже не подойдут с нехорошим литовским именем на устах, не помянут гуся бернакельского.

    Глухо.

    Бывали дни, когда Свешников уходил один.

    Теперь узнал в сендухе многие места. Некоторые настоящие колдовские.

    Вот идешь, а туман высотой по грудь. Идешь, как в молоке. Вдруг вдалеке возникнет над переливающимся туманом лисий капор страшной бабы Чудэ с серебряным голосом. Сидит на верховом быке, потому возвышается над туманом. Захочет – приблизится, не захочет – уйдет.

    Скажешь:

    – Мэ колдэк, эмэй.

    Молча кивнет. И сидит молча.

    Свешников понимал: легко ли такой битой бабе чувствовать доверие? Разве она его ждала? Выглядывала, небось, своего вора Фимку. Поэтому, встретившись, больше молчали. Страшная баба изредка окидывала Свешникова взглядом круглого здорового глаза. Красиво обметан черными ресницами.

    Но, бывало, вздрагивала при Свешникове.

    Тогда падала с верхового быка. Сильно корчило бабу, пузырями вскипала на губах пена.

    Мэнэрик. Вздрагивала.

    Свешников бабу в корчах поднимал, выносил на сухое место, радовался, что не видят этого казаки. Нес бабу бережно, но так, чтобы лежала к нему правой живой щекой, правым живым глазом. Боялся смотреть на левую. Выносил на сухое место, давал воды, отваживал. А сам терпеливо воротил глаза в сторону – так страшно смотреть на бабу. Только голосу серебряному радовался. Если стояли рядом, всегда хотел, чтобы говорила. Тогда начинал журчать серебряный ручеек слов. Путала одульские слова с русскими, но говорила.

    Люди с жилищами были, говорила.

    Люди с жилищами были. Многие люди были. В походных шатрах жили.

    Два брата на охоту пошли, чюлэниполута встретили. Страшный чюлэниполут братьев загнал в ловушку. «Моя ловушка! – похвастался. – Провизию мне готовит!» Лыжи с ног сняв, пойманных братьев повесил на дерево. Развел огонь под черной ондушей. Прибежал резвый ребенок чюлэниполута. Всяко щипал, колол. Играя, тянул братьев за уши:

    «Вот вкусное. Это есть буду».

    Содрогаясь, стали шептать братья:

    «Ребенок чюлэниполута, все тебе отдадим! Чем владеем, многое тебе отдадим. Младшую сестру отдадим. Только убей своего отца».

    Ребенок жадный был, засмеялся, отца убил.

    Братья домой повели ребенка чюлэниполута, отдали ему младшую сестру.

    Стал ребенок чюлэниполута ходить с братьями на охоту. Он сильный, он одной рукой лосей ловил, к ремешкам кафтана привязывал, приносил в стойбище. Однораз вернулся, ничего не принес: звери из тундры откочевали. В другой раз пошел, опять ничего не принес, лег с женой спать голодным. Ночью лежа, своей жены груди щупает. Щупает, вспоминает: «Отец вкусным кормил, отец таким кормил». Назавтра встали, жена в стороне братьям слова ребенка чюлэниполута повторила.

    «Не бойся», – сказали братья.

    Стояло в сендухе озеро. Братья во льду прорубь пробили, слегка сверху снегом засыпали. Смеются, играют на крепком льду. Ребенок чюлэниполута из сендухи возвращается, весело закричали:

    «Эй, ребенок чюлэниполута, играть приходи!»

    Ребенок чюлэниполута ответил:

    «Сильно устал».

    «Эй! – кричат. – Играть иди! Весело играть будем!»

    Ребенок чюлэниполута побежал к братьям, в упомянутом месте под лед провалился. Когда руками за лед цеплялся, братья топором рубили пальцы. Он застонал, сказал:

    «Это зря. Теперь от меня не уйдете».

    Убили ребенка чюлэниполута, довольные легли спать.

    А ночью в очаге огонь погас. Сам по себе погас. Только разведут огонь, он снова гаснет. Так, будучи без огня, умерли.

    Голос серебряный.

    Редко, но появлялась у зимовья.

    Внимательно рассматривала заново поставленный деревянный палисад, ничему не дивилась. Коричневый оленный бык фыркал, хотел идти к реке, баба Чудэ быка не пускала. Внимательно одним глазом смотрела на избу. Казаки сердились:

    – Лицо закрой!

    Стоит за палисадом, молчит. Мэнэрик, умом тронутая.

    Спроси что – ответит, только все равно умом тронутая. Только помяс, трепеща, обязательно выходил на крылечко и садился на приступок. Дергаясь, смотрел на страшную бабу.

    – Для ради своего тленного прибытка и кровавыя корысти… Понеже извыкли, аки червь, древо православных християн грысти…

    Дергается и присматривает за бабой.

    А за гологоловым тайно присматривает Косой.

    А за Косым тоже было кому присматривать. Никто не хотел верить ни бабе, ни помясу. И друг другу уже не верили. Помнили одно: вор Сенька Песок взял богатый ясак. А где мяхкая рухлядь? И знали, что на чухочале стоит готовый плот с пустым деревянным ларем, в который можно многое положить.

    Но где оно, это заколдованное богатство?

    Ни баба не говорит, ни Лисай.

    Косились казаки. Как возвращаться в Якуцк без богатства или без зверя? Не оставаться же на зимовку? Понимали, что Лисай пережил зиму случайно. Зимой на Большой Собачьей бывает так холодно, что пар от дыхания легким инеем падает у ног. И шуршит легко и печально, будто шепот звезд слышишь. Кто такое услышал – навсегда уснет. И огонь не поможет. Холод такой, что сушишь одежду – она с одной стороны парит, загореться может, а с другой обрастает льдинками.

    Намекали Свешникову: зачарованное место.

    Намекали: надо не нянчиться с помясом да глупой бабой, а разложить их на широкой лавке под кнут, – сами расскажут.

    От гнуса, от влажного дыхания тундры, от великой неопределенности проявились странности в Микуне Мочулине. Глазами давно был плох, а теперь, как сядет за стол, так уронит голову в ладони. Так посидит, потом начинает беспокоиться нездешним голосом. Вот, беспокоится, государь Алексей Михайлович, царь Тишайший, он на Руси ждет носорукого. Сидит у окна в селе Коломенском, мечтательно смотрит на дорогу – когда появится вдали зверь?

    С укором взглядывал на Свешникова.

    Ну, правда зачарованный зверь. Может, даже не зверь, а оборотень.

    В молодые годы в Устюге Микуня с парнями часто бегал на вечерки. Было раз так, что к ним, к хорошим парням, грязная чушка пристала. Так и идет за парнями, так и идет. «Эй, чушка! – прикрикнули. – Отстань!» А она не отстает. Тогда кто-то выхватил вострый нож и отхватил чушке ухо. А наутро узнали, что занемогла тихая вдова Дунька Лось: какой-то варнак откорнал ей ухо!

    Тайное напряжение затопляло избу.

    Елфимка, сын попов, открыто сердился.

    В сибирских городах многие русские люди и иноземцы, которые в православную веру крещены, крестов на себе не носят, постных дней не хранят. Многие ходят к дикующим, пьют и едят, всякие скаредные дела делают наравне с погаными. Иные даже живут с дикующими бабами, как с настоящими женами. А иные от безделья делают еще хуже: начинают жениться на сестрах родимых, на двоюродных, на названых и на кумах. Иные посягают и на дочерей. А другие служилые, которых воеводы надолго посылают в другие края, оставленных жен в деньгах закладывают у своей братьи у служилых же и у всяких людей на разные сроки. И те люди, у которых жены остаются в закладе, с ними до выкупу блуд творят беззазорно. А как их к сроку не выкупят, так воопче продают на воровство. И есть такие попы, что ворам этого не запрещают. А еще иные попы, белые и черные, что таким людям молитвы говорят и венчают их без знамен. И если мужчины и женщины в болезнях постригаются в иноческий образ, то, выздоровевши, опять охотно живут в домах своих по-прежнему, а многие и расстригаются обратно. И в монастырях мужских и женских старцы и старицы, бывает, живут с мирскими людьми в одних домах.

    Вслух вспоминал слышанное: в Тобольске правильные строгости. Там обыскали одного протопопа и нашли в коробье траву багрову, неприличную, да три корня, что совсем в запрете, да еще комок перхчеват бел. За нехорошую траву отдали протопопа в батоги. А у безвестного церковного дьячка Григорьева обыскали гадальные тетради, называемые рафли. Тетради сожгли, а дьячка сковали и отправили в монастырь на черную работу.

    По справедливости.

    Елфимка пророчествовал: все помрут.

    Придет время, пророчествовал, отравленный дыханием сендухи, соберут настоящие умные попы всех служилых и торговых людишек, промышленных и пашенных со всех сибирских острогов и одним общим большим собранием выведут в сендуху служить панихиду сразу по всем безвременно пропавшим и погибшим в той обманной большой сендухе. Добавлял, поглядев на Гришку:

    – И по твоему беспутному убиенному брату.

    Даже не знаешь, что лучше: слушать пророчества Елфимки, сына попова, или отвечать на стенания Микуни?

    А Гришка вечерами с помощью Свешникова терпеливо учил грамоту. Твердил, как мальчик:

    – Аз… Буки… Веди…

    Как бы не замечал кривых ухмылок Косого.

    А мир как заколдован.

    За что ни возьмись, все зыбь, морок. Все тает, расползается под руками.

    Однажды Кафтанов с Косым самовольно выследили в сендухе страшную бабу, решили по-доброму поговорить с Чудэ. А она не поняла, вздрогнула. Когда приступили к ней, упала с быка на землю – мутная пена на губах, сейчас помрет.

    Отступились.

    Приходили с полночи лисы, тявкали на отъевшихся носоручиной собачек.

    Ярился ужасный гнус, облаком стоял в воздухе. Впрочем, знали, что это еще не главный гнус. Главный гнус приходит позже. Когда идет задавный комар и мошка, тогда в воздухе серо, как в мутной воде, и в глаза как песком сыпет. А сидят на тебе – одним плечом к другому плечу.

    Морок.

    Темные испарения.

    Копыта оленьи не знают гниения, ступают по всякой няше и глине, а вот сапоги быстро разваливаются. Казаки, ругаясь, тонули в болотах, радовались хрущеватым пескам на берегу мелких озерец. Жидкий ил, обсыхая, обволакивал сапоги ломкой коричневой коркой. Обходить бы такие гиблые грязи, но Свешников считал, что это и есть пастбища холгутов, и прочесывал сендуху по своему плану, находил причину каждому месту.

    Злобились в спину: Носорукий!

    Однажды нашли: в сендухе воронка пустая, обширная.

    Вода всосалась, ушла в глухую промоину. На дне лежат заболоченные грязные пни да лед грязный. Вот что за тайная такая загадочная воронка? Может, провалился тут носорукий под землю? Протоптал себе ход? Или наоборот – вышел и ушел на полночь, не думая куда.

    Переглядывались с испугом.

    Ондуши затканы траурной паутиной, пронзительно вскрикивает желна.

    Божье ль дело ходить столь непритязательными местами? Федька Кафтанов уже не скрывал, прямо грозил: коли не придет к зимовью до августа, до Успения Богородицы, коч кормщика Герасима Цандина, сам уйдет вниз по реке на самодельном плоту Лисая. Оно, конечно, не в радость плыть по такой бурной реке, зато в низовьях можно перезимовать у шоромбойских мужиков или у олюбенцев. А здесь, переглядывались, не выжить. Здесь не перезимовать.

    Косой твердо пообещал: если будет уходить, задавит страшную бабу. Видно же, кричал, это она сглазила охоту! Клялся, что задавит страшную бабу, чтобы, значит, Чудэшанубэ больше не пугала зверей в сендухе. Намекал: глаз у бабы дурной. На что ни взглянет, все становится зачарованным.

    Свешников молчал.

    Сыну боярскому Вторко Катаеву власть была дана воеводой. С той, данной ему властью, да в одиначестве с Кафтановым и Христофором Шохиным, сын боярский держал отряд в руках. А он, Свешников? Он одного казака чувствует, а другой ускользает. Одного приблизит, другой отодвинется. Хорошо понимал, что, если не появится кормщик Цандин, ничто не поможет удержать Кафтанова и Косого и тех, кто захочет присоединиться к ним. Не стрелять же по ним.

    Прислушивался к разговорам.

    – Вернемся в Якуцк, а в карманах пусто, – зло доносилось из-за двери, достигало лавки, на которой лежал Свешников. – Вот как пришли ни с чем, ни с чем и вернемся…

    – Но ведь был ясак, дикующие, соболи-одинцы и соболи в козках, и пластины дымленые…

    – А я проницательное винцо курил…

    – И будет день, свет будет. И соберут всех собраньем большим. И каждому – свою особую службу. И даже твоему убиенному брату…

    – Глаголь. Веди. Добро. Опять глаголь. И опять веди…

    – Да божье ли это дело – такой старинный зверь? Кем он дан? Может, совсем допотопный? Уместно ли брать такого?..

    Смиряясь, учинял подробности на чертежике. Хорошо помнил строгий наказ, полученный перед уходом из Якуцка:

    смотреть, каковы в разных краях реки,

    и каковы у тех рек берега,

    и есть ли на них какие выметы,

    и есть ли ухожие места и лес, который к судовому и ко всякому делу бы годился,

    или горы, и сколь высоки?

    Все помнил.

    Приходил помяс, боясь помешать, садился на дальний конец лавки.

    – Помилуй нас, грешных, и призри в конечной сей беде… Да даст ти Господь благая и полезная получити везде…

    Маялся, тряс голой головой. Что-то сильно мучило Лисая, но молчал, молчал, отделывался бормотанием виршей.

    – Кто словом и делом последний невежа, все в его Божией и всемогущей безсмертной деснице содержится. И кто на него уповает, то во всем врагов своих не убоится…

    Не хотел вспоминать Свешников, да как-то само собой вспоминалось: енисейский казачий десятник Елисей Буза с небольшим количеством людей с дальнего похода на Оленек вернулся совсем богатым. А служилый человек Максим Телицин и с ним другой енисейский казак Дружинка Чистяков воопче вернулись из полярной сендухи очень небедными.

    А тут? Прав Косой: пустыми нельзя вернуться.

    Расспрашивал помяса:

    – Раньше много ходило писаных?

    – Раньше много, – кивал, дергаясь, помяс.

    – Куда же ушли? Почему не прикочевывают к зимовью?

    – Вор Сенька Песок распугал дикующих.

    – Ох, Лисай, наверное, я тебя сдам воеводе, – пугал гологолового Свешников. – Сдам, как самого главного пособника упомянутых воров. Потворствуя тем ворам, ты, Лисай, большую поруху учинил казне.

    Помяс тряс головой. Он-де не потворствовал. Его силой заставили.

    – Почему со мной сидишь? Почему не с казаками?

    Тряс голой головой:

    – Бьют.

    Но однажды придвинулся почти вплотную. Позвал:

    – Степан…

    – Ну?

    – На волю бы, Степан. Вот выйти б на воздух. Свободно, как гусям бернакельским.

    Не сразу дошло:

    – Каким гусям?

    – Бернакельским.

    Лисай повторил, и Свешников сразу посуровел.

    Известно, помясы – люди ученые. Они всякие книги могли листать. Могли листать и такую, в которой изображен бернакельский гусь. Но почему Лисай заговорил о таком именно сейчас, в полночь? Говорил московский дьяк: «Вот будет такое, явится человек, назовется Римантас». Почему же не называется Лисай так? Кто все перепутал? Откуда вспорхнул гусь бернакельский?

    – Чего хочешь?

    – На волю хочу, – затосковал помяс.

    Свешников невольно положил крест. Опять вспомнил московского дьяка: «Вот пойдешь с отрядом сына боярского Вторко Катаева. Дело казенное. Будешь идти, пока идут ноги. Однажды появится человек, назовется литовским именем Римантас. Скажет: не суетись, мол, как гусь бернакельский. Такому человеку доверяй». Это Лисаю-то доверять? – уставился с сомнением.

    – Душно в стенах, – трясясь, объявил Лисай. – Выйти бы.

    – В ночь? Да зачем? Здесь говори, никто не слышит.

    – Нет, не сейчас. Здесь стены слышат.

    Боялся, видно, доверять. А на бернакельского гуся мог случайно наткнуться. Сейчас всплыл этот гусь в больном мозгу, вот и все. Не мог московский дьяк иметь в виду такого Лисая.

    Глухо.

    Утром встретились над рекой.

    Вода внизу бесится – рычит, вгрызается в каменные берега, рушит стоячие льды, тащит с верховьев неисчислимые обломки деревьев. Бьет, мочалит мокрые стволы в камнях, мир дрожит.

    – Ох, уйдут казаки, Степан!

    – Это и вся новость? – удивился Свешников.

    И посмотрел внимательно:

    – Или хочешь каким именем назваться?

    Сам почему-то помнил слова московского дьяка: «А понадобится убить – убей». Да что же это такое? Что за морок? Почему руки хватают воздух, и ничего больше? И почему не выходит никто и ниоткуда?

    Повторил:

    – Или хочешь назваться каким именем?

    – Да Лисай я! – возразил помяс.

    – Почему сюда привел?

    Свешников ни в чем не верил помясу. Кстати, мог Лисай знать литовское имя. В Аптекарском приказе много шишей, казенных шпионов. Сказал, успокаивая:

    – Да ладно, Лисай. Никуда не уйдут казаки. Только грозятся. Им за своеволие ноздри вырвут. А куда человеку без ноздрей? К чему принюхиваться? Вот дождемся кормщика Цандина…

    – Не будут ждать казаки кормщика! – горячо, в каком-то болезненном волнении зашептал помяс, весь трясясь, весь встряхиваясь от внутреннего испуга. – Не верят они, что Цандин придет. Сильно сбивают казаков Косой да Кафтанов.

    – Ну так что?

    – Неужто не понимаешь?

    – Да что понимать? Объясни словами.

    Помяс задрожал и выкрикнул уже в совершенном отчаянии:

    – Ты сам отпусти казаков, Степан!

    – Это как?

    – Ты их сам отпусти! – быстро забормотал помяс, задергался, задергал голой головой. – Может, Гришку, оставь – таскать тяжести. Он совсем глупый. Да еще крикнуто на него в Якуцке слово. А остальных отпусти, пока они не двинулись силой. Прямо скажи: отпускаю, мол, вас, собственной волей. Прямо скажи: не желаете подчиняться передовщику, лучше уходите. И ни в чем им не перечь, пусть уходят. Пусть забирают плот и плывут куда хотят.

    – Спятил, Лисай?

    Помяс придвинулся вплотную, на ветру как бы заледенел. Но моргнул круглыми, мутными, как у птицы, глазами, задышал нехорошим духом:

    – Я, Степан, говорю дело.

    – Да какое же?

    – Отпусти людей!

    Оглядывался, подмигивал, дергался, как паралитик, шатало его на ветру:

    – Отраднее будет Содому и Гоморре, неже тому роду… Приличны же и мы к сему речению, поне забываем прежнюю свою невзгоду…

    Пугливо оглядывался:

    – Казаки не станут чиниться.

    Свешников покачал головой. Видно, не прошла для Лисая бесследно одинокая зимовка в сендухе. Не выдержал, повредился в уме. Сказал ласково:

    – Ты сам подумай. Как я отпущу казаков? Что тебе да Гришке делать со мной в сендухе? Да и зачем отпускать казаков?

    – Как зачем? Они бабу Чудэ пугают!

    Свешников рассмеялся.

    От его смеха помяс побледнел, сжал на груди кулаки:

    – Я правду говорю. К страшной бабе Чудэ память возвращается. Может, еще совсем вернется. Чудэ видит тебя, ей сразу легче. Раньше ничего не помнила, сейчас многое вспоминает.

    – Непонятное говоришь.

    – Ты слушай, – зашептал помяс, дергаясь и оглядываясь. – Я много горя перенес, лишнего не скажу. Считай, один сидел в сендухе. Без всяких людей, нюмума. Ведь страшно. Дождь бусит – страшно, снегом запуржит – еще страшнее. Но сидел, ждал терпеливо.

    – Чего?

    – Ждал, когда память вернется к бабе. Ходил по следам страшной бабы, заранее построил плот с ларями. А память у дикующей: как солнышко блеснет, так исчезнет. Вот была память, а вот – нет. Одно время так даже думал, что умру раньше бабы. Но Бог миловал.

    – Да что может вспомнить больная баба?

    – Как что? – затрясся, озираясь, помяс. Кажется, сильно возмутился словами Свешникова. – Как что? Ты сам подумай! Я ведь говорил: такая баба многое может вспомнить.

    – А как гусь бернакельский?

    Напомнив, сам сжался. Вдруг помяс правда выпалит сейчас нехорошее литовское имя? Ведь было сказано: такому человеку во всем верить, идти с ним, куда поведет. А как верить Лисаю?

    – Дело говори.

    – «Хощеши ли твоея души цену знати?.. Христос на ню изволил кровь свою отдати…» Казаки правильно догадываются, что был великий ясак! Без разрешения государя взял добро Песок. Самочинно. Я сам видел, – задрожал помяс. – И добрые соболи-одинцы! И с пупки! И с брюшиной! Одна сума на другой! Помню, одних медвежьих – несколько! Шиты крупно. А вот где спрятаны?

    – Ну где? – повторил Свешников.

    – А про то знает баба!

    – Чудэ?

    – Истинно!

    Вздрогнул, зашептал с новой силой:

    – Страшная баба Фимку ждала! Хранила великие богатства для тонбэя шоромоха.

    – Но зарезали его в пути.

    – А бабе что от этого? – хищно, как птица, моргнул помяс. – Она, может, знает больше, чем мы, только небогата умом. Мэнэрик. Болезнь такая. Я же говорю, Степан, болезнь у бабы Чудэ. Она что-то сделает и тут же забудет.

    Зашептал горячо:

    – Может, сама и пырнула Фимку. И тут же забыла. Может, тайно шла за вами. Она умеет ходить бесшумно, как первый снег. Ночью вползла в урасу, нашла Фимку по знакомому дыханию, представила ровно бьющееся Фимкино сердце и ткнула палемкой. Вот тебе и тонбэя шоромох. Во сне мы все равные.

    «Ползует пелынь злопитающих утробы… Тако и мучением грешным полза, зане возъбраняет от всякия злобы…»

    У бабы такая память: то свет в голове, то тьма.

    Зашептал прямо в ухо, оглядываясь в сторону зимовья:

    – Я как увидел у тебя чертежик берестяной, так вздрогнул. Знаю, знаю: вычертил тот чертежик Фимка, а остался он у бабы Чудэ. Чувствовала, наверное, что будет стремиться Фимка к богатству.

    Весь задрожал:

    – Она правильно думала. Но в приступе болезни, не сознавая, пырнула Фимку железом. А сама опять вздрогнула, оставила берестяной чертежик на дереве. Ну, ты сам посуди! – в отчаянии закричал Лисай. – Зачем бабе чертежик, если нет тонбэя шоромоха? Дикующие, они как дети, Степан. На том чертежике, что ты нашел, отмечены крестиками вовсе не переправы. Это тайные курульчики помечены. Тайные курульчики с мяхкой рухлядью, расставленные на уединенных речках. Понимаешь? А как к ним пройти, о том знает только баба.

    – Думаешь, найдем?

    – Жизнью клянусь! Отпусти казаков! – еще горячее зашептал помяс. – Без них все узнаем. Баба в затмении, но, видя тебя, как бы светлеет разумом. Не знаю, почему так, но светлеет. Может, к тебе тянется, чувствует тайную силу. Дикующие тайную силу всегда чувствуют. Как звери. Раньше чувствовала силу в Фимке, теперь в тебе. Вот останемся одни, она совсем перестанет бояться. А мы потом по реке сплавимся счастливо.

    Зашептал еще быстрее:

    – «Некли приидем в чювьство и принесем к нему сердечную веру… Да воздаст нам и во оном своем веце сторичную меру…»

    – А как же писаные, Лисай? – подозрительно спросил Свешников. – Где рожи писаные? Ты же говорил, что они придут летом. Почему же не идут?

    Помяс перекрестился:

    – Я сейчас всю правду тебе открыл, Степан. Боялся, но открыл. А теперь добавлю еще такое: не придут писаные. Только ты меня не бросай. Я Гришку боюсь, он невинно убьет меня за своего брата. И Кафтанова боюсь, он невинно замучает меня за чужое богатство. И других казаков боюсь: подозревают.

    Часто заморгал:

    – Не придут писаные. Здесь шаман умер и кровь других пролилась. В такие места дикующие не возвращаются.

    – Как верить тебе?

    – Верь!

    Помяс упал на колени. Дергал грязной щекой, всяко подмаргивал, на глазах выступили слезы:

    – «Присовокупи еси велие милосердие ко всем… Всякаго приходящего к тебе не оскорбляеши ни в чем… Яко некая великая река неоскудно всех напояет… Тако твоя прещедрая душа таковым подаянием всех утешает…»

    Вскрикнул неистово:

    – Мне сам князь Шаховской-Хари верит!

    Заморгал еще быстрее, еще ужаснее:

    – Со мной вернешься в богатстве!

    – А с Микуней что будет? – негромко спросил Свешников. – Он совсем ослабел очами, Кафтанов непременно бросит его в пути. Или Елфимка, сын попов? Его ведь тоже не доведут, сбросят с плота. Ты подумал о них?

    – Что тебе они?

    – О душе забываешь.

    – Да какая душа? – не понимал помяс, жадно оглядываясь. – Здесь великое богатство скрыто! Мы грехи потом все отмолим, в храме поставим многое. От великого богатства все блестит в глазах! Ну, чего ты, правда, как тот гусь бернакельский!

    Опять пронзило:

    – Имя хочешь назвать?

    – Да какое имя? Лисай я!

    – Литовское, нехорошее, – подсказал Свешников.

    – Отпусти казаков, Степан! – не отставал помяс. – У тебя жизнь изменится!

    – С ума спятил! – Свешников ногой оттолкнул упавшего на колени помяса. Сказал, отворачиваясь к страшной реке:

    – Вместе пришли, вместе уйдем.

    Усмехнулся:

    – А за тайну чертежика и бабы Чудэ спасибо. Казакам тебя не выдам. Но будешь строить воровские мысли – прибью. Кафтанову не отдам и Гришке не отдам, никому не отдам, сам прибью.

    Сплюнул презрительно:

    – Ты людей перестал жалеть.

    Опять отвернулся к реке, покачал головой. Вот веками стояла тихая сендуха, гнус в ней, олешки, рожи писаные. Весело, просто. Но пришел вор Сенька Песок и обобрал всех. Даже с особой жесточью обобрал. Даже зверь старинный носорукий и тот куда-то пропал – наверное, испугался. Теперь приходится ему, Свешникову, платить по воровским счетам. Даже государев шиш, шпион Аптекарского приказа Лисай тут не в помощь, совсем ослепили его жадность и всякие болезни.

    Озлился вдруг на дикующих.

    И было-то всех воров какой-то десяток. А позволили рожи писаные повыбить свои стойбища, сжечь полуземлянки и урасы, оттеснить себя на другой край сендухи. Остался в пустом зимовье один шиш государев. Вот, как сыч, хлопает страшными крыльями, следит за каждым, а особенно – за несчастной бабой. Кружит над Чудэ. Она для него как ключик с утерянным секретом.

    Зябко повел плечом.

    Обрыв крут. Под обрывом ледяная вода.

    Как мельничные колеса, крутятся бешеные водовороты.

    Вон льды несет, а вон черное бревно. Видно, что издалека – потрепанное. Может, встретится с тяжелым кочем кормщика Цандина. Завтра, решил, поставим на высоком берегу заметные деревянные и каменные туры, чтобы кормщик не прошел мимо. Дежурных поставим у костров, меньше будет времени для всякого баловства.

    Обязательно придет Цандин. Кормщик умелый, о нем много знают в Якуцке. Пусть глубокой осенью, но поднимется по Большой Собачьей, раз обещал. А разделять отряд, как предлагает помяс, неразумно.

    Стоял на крутом обрыве, молча всматривался в смутную, в торопливую, в быструю воду. Щурил глаза: где там на горизонте высокая мачта-щёгла? Где там на горизонте крепкий коч кормщика Цандина? Качал головой: вот оговорился Лисай с гусем бернакельским или еще не решил сказать?

    Хотел повернуться, не успел.

    Ударили в спину.

    Низвергшись с обрыва, полетел вниз.

    Катился, руками хватался за мерзлые камни, в кровь срывал ногти. Вместе со Свешниковым обрушился мокрый песок, запрыгали тяжелые камни.

    И снова тихо вокруг. Пусты берега Большой Собачьей.

  

  
    Глава VII Дожди над Сендухой

    Отписка служилого человека кормщика Герасима Цандина в якутскую приказную избу, присыланная им с реки Большой СобачьейЦаря, государя и великаго князя Алексея Михайловича всеа Русии стольнику и воеводе Василию Никитичю Пушкину служилый человек кормщик Гераська Цандин челом бьет.

    А лета 156-го в 10-й день сошед яз, холоп твой, на коче на реку Большую Собачью сыскать зимовье сына боярского Вторко Катаева и весь ево завод на коч взять.

    А коч плох, и как шли парусом, с моря учинились ветры великия и навело из голомени большой лед. И тем льдом пихнуло коч на землю – насилу сняли, сами промокли, припас сушили пять ден.

    А коч починя, пошли тою ж рекой, и судом Ево Божьим праведным ветры вновь учинились – мачтой-щёглой прибило, сломав ея, хорошего вожа промышленного человека Ивашку Корепанова.

    Сшед на берег, чиниться стали, что можно было чинить, а служилый человек Васька Манухин всех обманул – сам убежал посуху да от нас свел трех работных.

    Так стояли – обступила самоядь.

    И спрашивал яз: вы почто, самоядь, нас, государевых людей, обижаете, а с себя не платите государева ясака, живете в изобилии?

    А те юкагире – дикие, неучтивые, они стали с нами дратца.

    И мы, холопи твои, у Бога милости попрося, тоже стали над ними промышлять, как Бог подал помочи. И дрались с ними много времени и Ево милостью и счастием своим побили юкагриех, а иные ушли изранены. И в том бою яз, служилый человек кормщик Гераська Цандин, холоп твой, бился явственно и поимал юкагирского мужика, коий горазд якуцкому языку. И тот мужик сказал, что слух есть, что на верхах Большой Собачьей стоит русское уединенное зимовье, а людишки в нем частью занемогли, а частью дикующими зарезаны. Яз теперь так думаю, что указанные – это людишки сына боярского Вторко Катаева, им помочь нужна. Еще сказал юкагирский мужик, что зверь носорукий – он подземный, его никак нельзя уловлять. Ходит зверь под землей, а выйдет наружу – гибнет. Если даже уловить, по земле такого не поведешь, он погибель на воздухе обретает.

    А наладив коч, пошли вверх по реке.

    А июля в 4-й день все судно гневом Ево Божьим праведным разбило совсем, руль-сапец вырвало с корнем, в воде коч осел, песком его замело, добыть из воды невозможно.

    А было нас двадцать человек.

    И пошли мы, сами себе пути не знаем.

    И милостию Божией учинилось, что встретили людишек торгового человека Лучки Подзорова. Оне с заводом большим в устье стояли. И мы, холопи твои, того торгового человека всячески призывали, чтобы он, казны государевой и людишек государевых для, пошел бы вверх по реке Большой Собачьей, как преж всюду бывало. А он, тот торговый человек Лучка Подзоров, будто ждал там кого-то. И мне так сказал: для чё буду морить своих людишек? И после подымал свои суда, заводил в тихую губу и в той тихой губе по своим делам стоял еще шестери сутки.

    Так думаю, ждал кого-то.

    А что там в верхах реки Большой Собачьей со служилыми людишками сына боярского Вторки Катаева творится, того не знаю, не ведаю. И поимали ли зверя старинного носорукого, о том я, холоп твой, тоже не ведаю.

    Буде потихнет погода, утишатца ветры, может, сами кто придут на плотах.

    К отписке сей кормщик Гераська Цандин руку приложил.

    …из тьмы, из слабых сполохов очага – голос серебряный:

    – Тепло становится, кочевать начинаем. Озеро встретится, сети пускаем. Есть рыба в чёпке, в яме большой – хорошо живем. Нет рыбы в чёпке – без пищи ходим.

    Серебряный голос то пропадал, то вспыхивал, звенел ручейком в тьме.

    Подумал тоскливо: лочил нэдэй. Такую страшную бабу только в темноте слушать.

    Лочил нэдэй, так подумал. Удивился, что не по-русски. Лочил нэдэй, огонь горит.

    Лежал у стены на понбуре – на хорошо уложенных друг на друга оленьих шкурах. Под рукой деревянная чашка с горячей болтушкой. Подняв глаза, смутно различал наклонные жерди, схваченные закопченным ремнем. Медленно, в который раз сознавал: лежит в летнем нимэ. Лежит на понбуре в летней урасе, плотно крытой ровдужными пластинами.

    – На место ночлега придешь, ночевье устроишь. Вечером другие придут. «Друг, – скажут, – белка есть?» – «Ну, совсем чтобы не было, такого нет, – скажешь. – Ну, есть немного». – «Друг, сколько сегодня убил?» – «Ну, сегодня двадцать убил». – «Однако есть белка, жить можно. А особый след видел? Деда сендушного босоногого след видел?» – «Ну, особый след видел. След босоногого видел». – «С этим, однако, что делать будем? По следу деда сендушного пойдем?» – «Худо будет, если не пойдем. Худо будет, если испугаемся».

    За урасой бродил отъевшийся оленный бык, похрустывал суставами.

    На полу валялась тупая стрела томар, очень похожая на ту, что была найдена вожем Христофором Шохиным. Может, из одного колчана. У входа – большой берестяной короб. На коробе железный нож-палемка и непонятно откуда попавший в тундру русский гремок – легкий жестяной колокольчик. Наверное, занесли воры.

    Тень бабы падала на стену, колебалась.

    Тихо шепча, бросала в огонь кусочки сала.

    Расслышал: «Ну, дедушка-огонь, худое будет, отведи в сторону. Хорошее будет – заверни ко мне».

    Пронзило в который раз: сама с собой разговаривает.

    Приходя в себя, всплывая из нехорошей тьмы, не сразу понимал – что с ним? где он? Снилось или наяву было? – страшная баба Чудэ, сидя у огня, падала – вздрагивала. Перепачканная в золе, обожженная, билась в корчах, пыталась выползти к порожку, а он, как мог, помогал бабе. Скорее, пытался помогать, сил не было.

    Еще помнил: баба Чудэ рубила мясо на кожаном лоскуте, чудэшанубэ называется.

    Надолго забывал: где, зачем? Потом вспоминал, но не мог понять.

    Как в руинах, рылся в воспоминаниях.

    Вдруг явственно видел любимый царский Саввы Сторожевского монастырь.

    На торжественной заутрене голосистый чтец, задумавшись, забыл о присутствующем в храме патриархе и начал жития обычным возгласом «Благослови, отче!». А царь Тишайший, государь Алексей Михайлович, гневно сорвался на крик: «Что ты говоришь, мужик, бляжий сын? Тут сам патриарх в храме! Ты не „отче“ говори, а говори: благослови, владыко!» И бегает, расталкивает священнослужителей, за всем старается уследить.

    Вдруг вспоминал другое, рассказанное когда-то добрым барином Григорием Тимофеевичем. Приехал в Москву грузинский князец Уру-Самбек, привез государю кусок старой льняной ткани. Торжественно поклялся, что это подлинная сорочка Иисуса Христа, Сына Божия. В ней Сын Божий был распят на кресте. Вот, дескать, смотри, государь, вот явственно видны дырки от гвоздей и старая кровь на сорочке.

    Царь Тишайший выслушал внимательно. Потом разумно на всю неделю наложил пост от моря до моря и настрого повелел выносить ту сорочку к болящим, следить внимательно: будут ли какие исцеления, явится ли болящим хоть одно чудо? И от души обнял грузинского князца, когда вылечились некоторые.

    Видел: выезжает царь Тишайший парадно к обедне – в санях, как зимой.

    И то! Негоже царю, как всякому, трястись на колесах, он и летом ездит в санях. А за ним – главное духовенство. Все озабочены, все пытаются угадать: а что сегодня на душе и на сердце Алексея Михайловича?

    А что у него на душе и на сердце? Наверное, одна мысль: носорукий. Какие-то изменения могут произойти в Москве. Думает: зверь где? Зверь старинный, величественный, с рукой на носу, как колечко, где?

    Боль отступала.

    Сразу как бы всплывал из тьмы, начинал видеть.

    Опять слышал серебряную, текущую, как ручей, речь бабы Чудэ.

    – Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. С вершины реки к устью реки спускаясь. Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. Как птица, черным платком взмахнув, зачем скрылся?

    Приходил в себя.

    Видел: не монастырь. Не сани, скребущие полозьями по мостовой.

    Ни государя нет, ни священнослужителей, ни толпы перед храмом.

    Есть ураса летняя.

    И страшная баба.

    – Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. Подошву горы огибая, какие мысли несешь? До собрания многих людей, до больших травяных полей добравшись, будешь ли вспоминать?

    Окликал слабо:

    – Эмэй!

    Голос бабы звучал серебристо, с затаенной тоской. Как чистый ручей, текущий через пустынный лес. Но не откликалась.

    – Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. До тонкой пленки первого льда, до ондуш желтых осенних – с каким доживу чувством?

    Не все понимал.

    – Эмэй!

    Опять не слышала.

    Повторял, звал негромко.

    Громче боялся звать: вздрогнет.

    Ведь, вздрогнув, баба сильно впадала в болезнь, сильно корчило, сильно ломало бабу. Поэтому звал негромко:

    – Эмэй!

    Приходила в себя, будто тоже всплывала из какого-то невидимого мрака.

    – Эмэй! Почему так грустно поешь?

    Не дождавшись ответа, спрашивал:

    – Тонбэя шоромох? Фимка?

    Пряча страшное порубленное лицо в узких ладонях, баба Чудэ исподлобья взглядывала на Свешникова. Как бы в пол-Луны взглядывала.

    – Вот шел вож Фимка, наверное, к тебе шел… – пытался напомнить бабе. – Был неподалеку от Большой Собачьей. Может, в двух мидолях, да? Может, всего в двух переходах, да? Ты вспомни!.. Ты Фимку называла тонбэя шоромохом… Он такой, – пытался показать. – У него весь лоб сдвинут на сторону. Поссорился однажды с дедом сендушным… И веко вывернуто… Шел, может, к тебе. А ты ткнула его железной палемкой…

    – Холод был, снег… – пытался напомнить. – Тонбэя шоромох в урасе спал… Ничего не слышал, так крепко спал… Ты вползла, ткнула железной палемкой… Так было?..

    – Лэмэнгол?.. – спрашивал. – Зачем?..

    Прыгали тени. Баба Чудэ медленно оживала, приходила в себя.

    Не поднимая головы, пряча в руках страшное лицо, сама спрашивала:

    – Больно? Стоит в груди?

    – Больно, – жаловался Свешников, отталкивал от губ слабую руку бабы с деревянной чашкой. – Глотать не могу. До полгруди идет, дальше не идет.

    – Андыль… Молодой… – шептала. – Тело сильное. Встанешь.

    Соглашался легко:

    – Яхтык.

    Просил:

    – Еще пой.

    – Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. К собранию людей у рта мохнатых вернувшись. Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. В деревянной урасе, как обещал, как жить будем?

    Крошила сало в огонь, шептала странные слова, раскачивалась из стороны в сторону. Причудливо путала сон и явь.

    И Свешников причудливо путал сны и явь.

    Одновременно видел и Саввы Сторожевского монастырь, и страшную бабу. Вот как бы и гонялся в сендухе за носоруким, даже петлю накинул на длинную руку, вскинутую над носом, и в то же время беспомощно в урасе лежал.

    Глухо.

    Когда возвращалось сознание, начинал понимать: это страшная баба Чудэ выловила его из ледяной воды, выволокла на берег Большой Собачьей. Это она нашла его на ледяном галечнике, на мерзлом чохочале, вывезла на быке в сендуху. Но пути не помнил. И где лежит – тоже не знал. Вновь и вновь проваливался в темное беспамятство, как на качелях, вновь и вновь открывал глаза.

    Видел смутные тени.

    Чувствовал: колеблется в очаге огонь.

    Видел: сидит перед огнем страшная баба, в руках железный нож-палемка. Думал: вот вздрогнет, на час забудется, пырнет палемкой, как пырнула Фимку. В горячке отталкивал от губ чашку с водой, приподнимался на локте. Из серебряного плача, из дикой песни медленно доходили слова:

    – Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. К собранию людей у рта мохнатых уйдя. Тонбэя шоромох, тонбэя шоромох. Как меня ожидаешь?

    Различал слова постепенно.

    Англу. Русские. Вот много вещей несли в сендуху, различал явственные одульские слова. Вот красивый одекуй несли, котлы красной меди, топоры железные. Тэгыр, брат родной, сидел в казенке у русских. А у выхода особенный англу – высокий, ноздри наружу.

    Родимцы шли к англу.

    Поперек тропы увидели дерево.

    На дереве черный платок – страшный знак.

    Остановились: дальше идти? Русский высокий, ноздри наружу, из-за дерева осторожно помахал рукой: не надо здесь стоять, нехорошо здесь стоять, нельзя сюда идти, уходите! Домой уходите, ничего вам не дадим. Ни табака не дадим, ни одекуя не дадим. Болезнь у нас.

    Другой англу подошел – тонбэя шоромох, Фимка. Сказал вслух:

    «Дай им».

    «Болезнь у нас», – возразил высокий, ноздри наружу.

    И снова помахал писаным:

    «Уходите!»

    Спросили:

    «Почему уходить?»

    «А вот болезнь у нас».

    Мучительно приподнявшись на локте, Свешников вслушивался в слова страшной бабы. Медленно, как во сне, прозревал от слова к слову. Знал теперь, что случилось тут год назад, почему остался Лисай в одиночестве. Писаные от того дерева не ушли, сказали:

    «Очень страдаем от бестабачицы!»

    Красивые собольи меха на траву бросили.

    Сверкающая, как черный огонь, мяхкая рухлядь зажгла жадный огонь в глазах англу. Только особенный, у которого ноздри наружу, немного пожалел писаных, пытался уговорить:

    «Вы уйдите, вам нельзя брать. Что возьмете у нас, от того умрете. Если табак возьмете, от табака умрете».

    Только тонбэя шоромох засмеялся и острием копья бросил писаным мешок:

    «Вот не будет бестабачицы больше».

    Вслушивался.

    Дикующие домой пришли, мешок на пол урасы положили.

    «Вот табак принесли, курить будем. Зачем англу, ноздри наружу, пугал? Зачем говорил: курить будете, все умрете».

    А как умрем? Почему умрем? Раньше курили, никогда не умирали.

    Наверное, от веселья смеялся англу. Раньше курили, всегда хорошо было.

    Дали первый самый вкусный табак шаману.

    Шаман сказал:

    «Вот давайте все курить, кончилась бестабачица. Ничего не бойтесь. Нам наши духи помогут. Наши духи сильные. Они сильней русских духов. Они нам сильно помогут».

    Так курили.

    Так, куря, умерли.

    – А как русские, эмэй?

    – И русские, нас не прогнав, умерли.

    Свешников проваливался в беспамятство, потом как бы всплывал из тьмы:

    – Эмэй!

    Луной ущербной оборачивалась.

    – А русский? Тот особенный и высокий, у которого ноздри наружу?

    – Он первый умер. Все англу умерли. Все лежали тихо в снегу, лежали на крылечке и в деревянной избе.

    – А тонбэя шоромох?

    – А тонбэя шоромох – сильный, – качала головой, укрывая под ладонь порченую сторону лица. – Тонбэя шоромох ко мне приполз. Брат Тэгыр, освободясь из казенки, ушел в халарчу, увел за собой всех живых. Мне так сказал: «Чудэшанубэ, вид у тебя плохой, с нами не ходи». Мне так сказал: «Чудэшанубэ, вид у тебя совсем плохой, это русская болезнь в тебе поселилась». И еще сказал, совсем не поверив шаману: «Духи русских сильнее наших».

    Тонбэя шоромох лежал на понбуре в красных пятнах, горячий.

    Другой шаман приходил, бил в бубен, бубен лопнул. Совсем плохая примета.

    И еще один шаман умер, а тонбэя шоромох жил. В страшной сыпи, в ужасной горячке. Воду пить не мог, баба Чудэ его ртом поила. Тонбэя шоромох в жару одно повторял: «Скоро русские придут. Скоро русских в сендухе будет, как лиственниц. Спрячь богатый ясак, эмэй. Я встану, вместе уйдем. Далеко уйдем. Ты как Луна красивая, – шептал. – Ты как Луна – молодая. В деревянной урасе жить будем. В деревянной особенной урасе жить будем, в ней посредине прозрачное».

    Спрятала ясак, олешка убила.

    Пока теплый был, собрала кровь из сердца.

    Ягель сырой достала из желудка, заморозила кровь в запас.

    Этим жили.

    Тонбэя шоромох в жару, белый гной сочился.

    «Это болезнь, – шептал. – Это русская оспа, – горел весь. – Не оставляй меня. Спрячь ясак».

    Так все умерли, а тонбэя шоромох жил.

    Уже давно все умерли, а тонбэя шоромох поднялся.

    Шептала, лежа на тонбуре:

    «Тоже поднимусь. В деревянной урасе жить будем. В деревянной урасе, в ней посередине прозрачное».

    Тонбэя шоромох смеялся:

    «Дух русской оспы, – смеялся, – он страшный. Дух русской оспы, он сильный. Дух русской оспы, он самый сильный из всех духов мира. Кого закогтит, того не отпустит. Только меня отпустил, я – тонбэя шоромох. А тебя, Чудэ, не отпустит».

    Жар был. Гной сочился.

    «Вот поднимусь. Вместе уйдем. В деревянной урасе жить будем».

    Тонбэя шоромох кивал: «Где ясак?»

    Баба Чудэ кивала: «Встану, вместе уйдем».

    Жар сильный. Тонбэя шоромох не давал воды. Устанет, отдохнет, снова не даст воды.

    Спрашивал: «Где ясак?»

    Шептала: «Поднимусь, вместе уйдем».

    – Нэнут лупхайм.

    Прося, не добился.

    Снова и снова Свешников проваливался в беспамятство.

    Очнувшись, видел: страшная баба Чудэ бьется на полу, как рыба на льду. Видно, вздрогнула. Корчами спину выгибает дугой, руки обожжены углями из очага. На белых губах пена. Сдерживая стон, собрав небольшие силы, падал с понбура, полз к очагу, спасал бабу.

    Вор Сенька Песок!

    Скрипел зубами, отгонял боль.

    Лгал помяс. Лгал, что ушли писаные в откочевку.

    Писаные не в откочевку ушли, они совсем ушли. Убоясь оспы, убежали глубоко в сендуху. Сами того не зная, разнесли оспу по дальним стойбищам, засорили сендуху трупами. Большая поруха вышла державе.

    Вор Лисай!

    Не было кровавых драк, не было резни. Если зарезали кого, то совсем немногих. Не стреляли из пищали, не пускали костяных стрел. Не рожи писаные, а заразная болезнь убивала. А помяс, испугавшись, бросил больных людишек, не обкуривал, как полагается, избу дымом, не сжигал непреклонно одежды умерших. Даже не поил водой, пытаясь спасти больных. Себя самого спасая, бежал на уединенную речку.

    Негромко спрашивал:

    – Куда Фимка делся?

    – Тонбэя шоромох ушел. В русскую сторону ушел. Железный нож-батас брал. Бил меня по лицу. Так думаю, решил, что умерла. Но ушел, я поднялась. В тихое озерцо взглянула, испугалась. Бык оленный меня увидел, испугался. Долго приручала быка к себе. Потом хаха появился.

    – Лисай?

    – Он.

    Получалось, англу в избе умирали один за другим, а Лисай в халарче отсиживался. Все писаные умирали, все русские умерли, а он отсиживался в сендухе. И вернулся в зимовье только много времени спустя.

    Спросил:

    «Где англу?»

    Чудэ ответила:

    «Умерли».

    «Все умерли?»

    Сказала:

    «Все».

    Спросил, удивясь:

    «Зачем лицом такая страшная?»

    Ответила:

    «Во мне болезнь была».

    «Какая такая болезнь?» – как бы не понял помяс.

    «Русская болезнь оспа. А еще Фимка батасом по лицу бил».

    Хаха смеялся:

    «Где ясак?»

    Сказала:

    «Не помню».

    Хаха молодых олешков колол, тальниковых зайцев ловил.

    «Где ясак!»

    «Хэ, не помню».

    Хаха говорил:

    «Отдай ясак, эмэй».

    Огонь разведет, жидкую болтушку сварит, подаст:

    «Хэ, теперь бить больше тебя не буду. Теперь только хорошо кормить тебя буду. Вот ясак найдем, с собой заберу. В деревянной урасе жить будем».

    Так говорил. Потом бил.

    Чудэа переводила дыхание. Подкармливала огонь кусочками жира, прятала под ладонью страшное лицо.

    – Теперь ты пришел… Андыль… На других не похож… Стало англу в халарче, как лиственниц… Ты высокий, головой до верхушки дерева… Холгута ищешь, не спрашиваешь, где ясак…

    Прятала страшное лицо в ладонях, раскачивалась в такт с собственной тенью:

    – Однако не найдешь холгута.

    – Зачем так думаешь?

    – Дух оспы не наш дух. Дух оспы – сильный дух. Наш шаман умер, борясь с духом русской оспы. А дух холгута не русский. Он сильней русских. Умрешь, борясь с духом холгута.

    Бросала крошки в огонь:

    – А может, не умрешь. Андыль. Молодой, полный сил. Когда первый шаман умирал, так сказал: пусть все убегут в сендуху. Сказал: надолго теперь все убегите и много лет не возвращайтесь сюда, к реке. Брат Тэгыр, уходя, сказал: «Чудэшанубэ, к нам долго не приходи. Нельзя приходить, в тебе дух русской болезни». Осталась одна. А теперь ты пришел. Андыль. Головой до верхушки дерева. А второй шаман умирал, правду сказал, что скоро русских в халарче будет как лиственниц. Умирая, просил: много придет англу, против них ничего острого не направляйте. Вот сижу одна. Смотрю в огонь, думаю: откуда идут?

    Неслышно шептала:

    – Лэмэнгол? Зачем?

    Впадал в забытье.

    Очнувшись, скрипел зубами.

    «В урасе деревянной жить будем».

    Вор Фимка, вор! А мечтал, наверное, иметь чебак крытый верверетом, пушен лисьими лобками, – красиво пройдешь, все бабы смотрят! Когда пить не мог, Фимку баба Чудэ изо рта поила. У него страшная сыпь, у него жар, лихорадка. Он умирал, дух смерти плясал на нем, а баба Чудэ поила Фимку из губ. Спасала тонбэя шоромоха. А он и в бреду обманывал:

    «Поднимусь, вместе уйдем. В урасе деревянной жить будем».

    Баба Чудэ била ножом олешка, собирала теплую кровь, раскапывала мышиные норы – все несла Фимке. А он – вор!

    И лукавый помяс – вор.

    Вот лгал: один томился в сендухе. Всех будто вырезали писаные. У Сеньки Песка две стрелы, дескать, торчали из самой груди, а Пашку Лоскута ножами зарезали. Знал правду, и страшно было ему, а не уходил с означенных мест. Может, это ему, шишу Аптекарского приказа, было назначено назвать нехорошее литовское имя, напомнить пришедшему про бернакельского гуся?

    А он не сумел. Он, забыв службу, хищником кружил вокруг вздрогнувшей бабы. Клялся, как раньше Фимка: «В урасе деревянной жить будем». А позже предательски кричал Свешникову, падая на колени: отпусти казаков! Совсем отпусти, тогда к бабе память вернется!

    Но и тут победила жадность.

    Не дождавшись ответа, предательски сверг в реку.

    Набираясь сил, Свешников садился на понбуре, смотрел в огонь. Вот страшная баба Чудэ дикует совсем одна. Могла уйти к своим, но пожалела: болезнь в ней. Кочевала на быке оленном, наткнулась на след русских. Долго шла по следу, дав свободу верховому быку, потом разглядела: это правда англу идут. Как говорил шаман: снова идут. Значит, решила, тонбэя шоромох с ними. Обронила стрелу томар. Знак подавала Фимке. Радовалась: Фимка за ней идет. «В урасе деревянной жить будем». Прицепила к ондуше чертежик на бересте. Этим тоже подавала знак.

    Не найдя ответа, вздрогнула.

    Ночью, тише, чем лиса, тише, чем первый снег, вползла в урасу, ткнула Фимку железной палемкой.

    «В урасе деревянной жить будем».

    Наконец начал вставать.

    Получалось, что осень рядом.

    Вспоминал, томясь сердцем: «Степан, отпусти казаков».

    Получалось, что никого и не надо было отпускать – наверное, сами давно ушли. Раз не нашли его, значит нет никого. Решили, пропал передовщик, попал, наверное, в лапы чюлэниполуту. Или водой унесло. Или трясущийся Лисай убедил уйти. Встретили на реке кормщика Герасима Цандина, а он остался.

    Теперь слушал страшную бабу с голосом серебряным.

    Вот ртом поила горящего в болезни вора Фимку, от смерти выхаживала. Вот, родимцев спасая, не бежала с ними в сендуху. Вот Свешникова вынесла на берег, поставила на ноги. Андыль! Оживешь.

    Это все Христофор пугал: писаные – людишек ядят.

    «В урасе деревянной жить будем».

    Царь Тишайший, государь Алексей Михайлович, прост.

    Он слушает церковные службы, великим постом ест только три раза в неделю, а в остальные дни кушает по куску черного хлеба с солью, по одному грибу и одному огурцу. Даже рыбу за все семь недель поста вкушает всего два раза. Наверное, в своих заботах и духом не ведает, что творится в самых дальных украинах его державы. Не ведает, как подло кричит над пустой темной тропой птица короконодо. Учит правде: «Всяких чинов людям – суд и расправа одна». К народу выходит в печальных одеяниях, считает себя недостойным даже во псы, не только в цари. Но как даже такому великому государю обозреть сендуху, стынущую под низким небом?

    Пришел наказ государев.

    Объяснил казакам московский дьяк:

    «Ехать в округи и в дистрикты для того: велено у всякого чина людей русских и иноземцев проведывать и купить разных родов зверей и птиц живых, которые во удивление человеком. И тех зверей и птиц велено отсылать в Москву ко двору, за что обещается царская милость».

    И дополнительный реестр зачитал перед казаками:

    «Звери соболи – чрево и хребет белые;

    дикий марон, зверь инбиль;

    бараны с величайшими рогами;

    белки – чрево черное и хребет серые;

    а где найдены будут если роги носорукого зверя, то приложить к ним подробное сыскание, чтобы кость до последнего члена того зверя, буде возможно, собрать в целости.

    И птицы: лебеди черные,

    лебеди с гребнями;

    гуси – зобы белые и крылья пестрые;

    журавли черные;

    птицы кедровки;

    зеленые птицы, маленькие цветныя;

    казарки – крылья черные, зобы коришневые;

    гуси серые, переносицы белыя;

    утки – зобы черныя, голова и шея красные…»

    Хитро устроен был наказ. Вот как бы только роги большого зверя, а сам носорукий никак и не упомянут. Может, правда, думал Свешников, стоит за наказной грамотой добрый барин Григорий Тимофеевич? Он всяко искал подняться наверх. Может, потому и могут произойти в Москве некоторые события. Это только нерадивый помяс прячется в сендухе.

    Скрипел зубами.

    Прислушивался:

    – Рядом стоит… Среди черных ондуш стоит… Хорошо стоит, в трех шагах не виден…

    Знал: это страшная баба выдает ему тайну больших богатств воровской ватаги Сеньки Песка.

    Но даже о таком большом богатстве думал с равнодушием.

    Зачем ему потайной курул с соболями, взятыми воровской ватагой, если нет веры, если нет людишек, на которых можно опереться?

    «Так умрешь, борясь с духом холгута».

    Холодел, обдумывая предстоящую зимовку. В неверном прыгающем свете от очага внимательно всматривался в четвертушку листка, найденного под понбуром. Изустная грамотка человека Пашки Лоскута, оставленная в урасе, наверное, задиковавшим вожем Христофором Шохиным.

    «Се яз, Пашка Лоскут, Захаров сын, соликамский жилец з городищ, пишу себе изустную паметь целым умом и разумом на реке Большой Собачьей в русском ясашном зимовье, сего свет отходя…»

    Издалека пришли в Сибирь братья.

    «И буде мне где Бог смерть случится, коли лишусь живота, останется за мной всякое борошнишко – кости носоручьей двенадцать пуд, обломков да черенья тесаного пять пуд, да облосков и черенья тесанова с пять пуд натрусок того рогу, да семь сороков соболей добрых чорных, да одна пищаленка кремневая гладкая, да шуба соболья чорная…»

    Не бедными собирались сходить с сендухи воры Сеньки Песка.

    Сильно помогли ворам тайные торговые люди в Якуцке, хорошо знали – свое вернут с верхом.

    «А ся изустную паметь довести до монастыря.

    А роду и племени в мой живот никому не вступатца, потому как роду один брат, и мать осталась.

    И буде мать жива, то взять ее в монастырь к Троице Сергию.

    А как ся изустная паметь дойдет до архимандрита и до всей братии, борошнишко мое разделить строго на части.

    Троицы Живоначальной и Сергия Чюдотворца архимандриту и келарю положить двадцать рублев, а Кирилу и Афанасию в монастырь пятнадцать рублев, а Николе в Ныром на Чердынь отправить десять рублев, да еще на мой счет икону Катерины Христовой мученицы поставить в церковь.

    А ясыря моего продать и в монастырь отдать же.

    И где ся изустна паметь выляжет, там по ней суд и правеж.

    Лета от сотворения мира 7154-го гулящий человек Пашка Лоскут писал».

    На обороте подробно перечислялись всякие заемные кабалы, лежавшие на том Пашке. Указывались вареги-други, шапка суконная, кафтан цельный ношеный, ну, конечно, и всякое другое. Видно, ценил воров торговый человек Лучко Подзоров, хорошо поднимал воров в поход. Не бедными бы вернулись.

    Да не вернулись. И долги Пашкины на Гришку вылегли.

    Осень.

    Днем бусил дождь, ночью ударил заморозок. Стеклянно, пустынно позвякивали на ветру всякие обледеневшие ремешки, навязанные на урасу. День сейчас?

    Свешников поднял голову.

    Вроде бы день, а страшной бабы нигде нет.

    Литвина не встретил с нехорошим именем Римантас, никто так не назвался нигде, и бабы нет. Вот совсем нет бабы Чудэ, будто ее и не было. Зато снаружи – глухие невнятные голоса. То ли люди пришли, то ли олешки мекают.

    – Эмэй!

    Негромко позвал.

    Боялся за Чудэ: вдруг вздрогнет.

    С трудом повернулся, сел на понбуре. Молча смотрел, как откидывается, впуская свет, шапонач – меховая входная закрышка. Увидел незнакомое лицо – у рта мохнатое, ноздри наружу.

    Узнал:

    – Гришка!

    Сильно удивясь, Лоскут воззрился на потерянного передовщика. Потом, шумно дыша, положил крест, сдвинул шапку набок:

    – Степан!

    Восхитился:

    – Жив Носорукий!

    Смеясь, полез в урасу, подбирая рукой полы длинного ровдужного кафтана, украшенного красными и черными накладками:

    – Здоров ли? Месяц по кругу ходим. Лисай сказал, что ты, поскользнувшись, будто бы свергся в воду. Везде искали, нет тебя. Почему здесь? Чья ураса? Со стороны – вроде брошена.

    Еще сильней восхитился:

    – Ты!

    Повторил, не веря:

    – Жив!

    Раздул вывернутые ноздри:

    – А у нас Микуня стал заговариваться. Совсем плохо видит, хоть сейчас отпускай его в сибирския города.

    – Он с вами?

    – Ты что! Ты что! – замахал рукой Гришка. – В зимовье Микуня!

    Вдруг поднял брови, дошло:

    – Что ли баба Чудэ выходила?

    Свешников кивнул.

    – Я чувствовал! – обрадовался Лоскут. – Не мог ты умереть. У тебя цель была – зачем тебе умирать, правда? Я говорил Лисаю: раз баба исчезла и Степан исчез, значит оба не зря исчезли. Значит, говорил, случилось что-то такое, что, может, теперь видят друг друга постоянно. А? Вот ничего такого не знал, но верил, что увижу. Так всем и говорил: куда денется наш передовщик? Куда денется Носорукий?

    Усмехнулся:

    – Окончательно так прозвали.

    Свешников усмехнулся:

    – Лисай с вами?

    – Нет. Он тоже в зимовье. С Митькой Михайловым плот вяжут.

    – Не пришел кормщик Цандин?

    – Не пришел.

    Разглядывая Свешникова, покачал головой:

    – Ходить-то умеешь?

    – Совсем немного.

    Гришка засмеялся:

    – Это ничего. Это научим.

    Строго, прямо как настоящий передовщик, крикнул наружу:

    – Елфимка!

    – Ну? – Елфимка, сын попов, тоже радуясь, простоволосый, послушно полез в темную затхлую урасу.

    – Тут рядом ветка валяется. Ну, вроде как лодка. Писаные для себя строят такие.

    – Ну валяется. Так вся в дырах!

    – А нам в ней не плавать. Прицепи к оленным быкам. Повезем Носорукого в зимовье. Празднично. Как царя.

    Подмигнул Свешникову, немного устрашась своих слов:

    – На лодке!

    И пожаловался:

    – Мы, Степан, так никого и не встретили. Выходит, не судьба. А мне так и вообще теперь не судьба. Хотел уйти с Ерастовым на новую реку Погычу, а хожу по пустым местам.

    – Ты горазд догонять. Может, еще догонишь Ерастова.

    Спросил:

    – Где Кафтанов?

    Гришка замялся:

    – Ушел.

    – На плоту Лисая?

    – На нем.

    – С шумом?

    – Ну, с шумом, не с шумом, но ушел. Теперь что говорить?

    – А кто с ним?

    – Ну, Косой ушел. Ну, Ларька. А с ними Ганька Питухин. Забрали всю носоручью кость Лисая, самого чуть не зарезали. Я Ганьке кричал: ты зря, Ганька, уходишь! Кричал: дождись, Ганька, кормщика Цандина, тогда пойдешь домой по закону. Кричал: мы еще Носорукого найдем! Но Ганька не слушал. Ушли. О них ничего не знаем. Может, потонули в бурной реке, а может, встретили коч кормщика.

    – Почему же Лисай не ушел с ними?

    – Он Федьку и Косого боится.

    – Так ведь он и тебя боится.

    Гришка ухмыльнулся:

    – Да он совсем умом ослаб. Одно твердит: останусь в сендухе! Один, дескать. Нюнюма. Как гусь бернакельский.

    – Так и твердит?

    – Так.

    – А еще что твердит?

    – Да остальное так – Гришка пожал плечами. – В основном вирши.

    Свет резкий.

    Заслонясь рукой, смотрел в забытое, опрокинутое над землею небо.

    Деревянную рассохшуюся лодку-ветку встряхивало на мелких кочках, иногда на камнях, но в общем быки влекли лодку терпимо.

    Окликнул:

    – Елфимка!

    – Здесь я, – подошел сын попов.

    – Лежит у меня, Елфимка, в ташке некая изустная память. Написана от лица гулящего человека Пашки Лоскута. Я Гришке сказал: вот тебе весточка от родного брата. Был, дескать, у тебя брат. Вот разделил некоторое богатство по разным монастырям. Ну а Гришка решил по-своему. Сказал: отдай ту память Елфимке. Сын попов, дескать, строг по таким делам. Он сразу поймет, что куда определить.

    – Я пойму, – строго кивнул Елфимка.

    Потом догнал ветку сам Гришка Лоскут. Посматривая на Свешникова, долго шел рядом.

    – Ты вот, Гришка, – пожалел Свешников, – искал, искал и нашел брата. Чего теперь хмуришься?

    Гришка вздохнул. О брате почему-то не сказал ни слова, зато напомнил:

    – Ты с бабой Чудэ не попрощался, Степан. Оно, конечно, страшная баба, но вот ведь выходила тебя, не съела. Надо бы попрощаться.

    – Обязательно попрощаюсь.

    – Думаешь, придет?

    – Обязательно.

    Поразмыслив, добавил:

    – Баба Чудэ, Григорий, указала мне путь к тайному курулу. Знаю теперь, в каком месте сендухи стоит тайный богатейший курул. Вот не нашли носорукого, зато вернемся домой совсем не с пустыми руками.

    Небо низкое.

    Дождь медленный.

    Все в бесконечности – дождь, туман.

    Гришка сплюнул, узнав о проделках Лисая.

    – Страшной бабе Чудэ можно верить, – сказал. – Дикующие простодушны. Они если и хотят обмануть, это у них никак не получается. Они как бы сами указывают на то, что хотят тебя обмануть. А баба Чудэ даже и этого не умеет. А Лисай… Ну, вернемся, – пообещал, – прихвачу помяса к голому дереву. Крепкой вервью, чтобы не перегрыз. Пусть его гнус сожрет.

    Свешников покачал головой:

    – Не трогай, Гришка, помяса. Убог, но человек же.

  

  
    Глава VIII Край державы

    Старинная юкагирская сказка про старичкаСтаричок жил. Один жил.

    По сендухе кочевал, уединенную урасу увидал.

    Ураса снаружи чистенькая. Шкуры ровдужные аккуратные, вокруг порядок. Наверное, молодая в урасе живет, красивая, так подумал.

    Спрятался в кустах, поджидая, когда молодая, красивая выйдет из урасы. Долго никто не выходил, и старичок совсем решил, что в урасе правда женщина живет, молодая, красивая живет, потому одна выходить боится.

    Пришел вечер.

    Старичок надумал влезть на урасу и сверху, в дымовое отверстие посмотреть, как живет красивая, молодая.

    Влез.

    Посмотрел в отверстие.

    Правда, молодая у огня сидит, красивая сидит, голову наклоня, шьет.

    Захотелось старичку лицо молодой, красивой увидеть, начал увеличивать дымовое отверстие, расправлять засохшие шкуры. Лицо у старичка грязное, он как родился – ни разу не умывался. И волосы на голове длинные, грязные, и с ресниц с потом стала падать жирная грязь. Старичок широко раскрывал глаза, чтобы получше рассмотреть молодую, красивую, и жирная грязь с волос и с ресниц капала на нее.

    Старичок вниз смотрит, а пот и грязь капают.

    Испугалась молодая, красивая. Решила, наверное, что это чюлэниполут, чудовище злое, влезло на урасу. Взяла жильные нитки, которыми шила, привязала к палочке. Стала держать палочку над огнем, чтобы нитки загорелись и плохим запахом отогнали бы неизвестное чудовище. От сильного жара жильные нитки закрутились колечками, почернели, вверх едкий дух пошел.

    От едкого духа старичок чихнул.

    Молодая, красивая подняла лицо, и старичок увидел, что у очага совсем не красивая сидит и совсем не молодая сидит. Увидел лицо старое, безобразное.

    Испугался, с урасы с криком спрыгнул:

    «Жги, старая, нитки! Выкуривай, безобразная, чудовище!»

    И бросился в халарчу бежать, сильно боялся, что старая, безобразная его догонит.

    Но старушка сама так испугалась, что с места сдвинуться не могла.

    Жильные нитки сгорели, работа упала в очаг, тоже сгорела, а потом и огонь погас, наступила темнота. Только когда очнулась, развела огонь и посмотрела вверх.

    А никакого чудовища нет.

    Тогда вышла из урасы.

    Посмотрела кругом: пусто, пусто.

    Только от уединенной урасы тянется по снегу узкий след.

    Пошла по следу, поняла, что чудовище сильно испугалось плохого дыма от жильных ниток.

    Вздохнув, в урасу вернулась. Огонь раздула, в кипятке вкусные шишки заварила. Чаю напилась, спать легла.

    Что еще делать старой, безобразной?

    За мяхкой рухлядью вора Сеньки Песка ехали: Свешников, сын попов Елфимка, цыганистый Ерило, Гришка Лоскут.

    Помяс, враз постаревший, распухший от обиды, все утро с криком падал Свешникову в ноги: «Возьми!»

    Даже Лоскут сплюнул: «Да возьми ты его, Степан. Опасно оставлять с Микуней. Лисай избу подожжет из подлости, Микуня не выскочит».

    Взяли.

    Горизонт крыло низкой синевицей.

    Бусил редкий дождь, сбивал последнего печального комара.

    Внизу по-над Большой Собачьей бродила живая еда – дикие олешки. Над крутыми берегами лежала сендуха – плоская, бесконечная, печальная, в нежном сиянии чахоточных желтых ондуш. Камни, как шубой, покрыты серыми мхами, кое-где синеет растение камнеломка – цветок без запаха.

    Шли по берегу.

    Собачья река бурно крутила водовороты, несла ободранные оследины, сметенные с берегов пни. Не торопясь и не оглядываясь, прошли место, где лежал по весне промерзлый труп носорукого. Будто приснился тот странный зверь.

    Гришка Лоскут ехал рядом со Свешниковым.

    Окончательно потеряв брата, Гришка заскучал, стал часто вспоминать про далекую новую реку Погычу. Иван Ерастов да Васька Бугор, не раз вспоминал с завистью, давно, небось, на той новой реке. Темнел лицом: ясно теперь, что сын боярский Вторко Катаев шел на Большую Собачью не просто за носоруким. Шел сын боярский на Большую Собачью с явным умыслом. Наверное, в сговоре был с вожем Христофором Шохиным и с торговым человеком Лучко Подзоровым. Не зверь, заказанный государем, манил сына боярского, а большое незаконное богатство. Ведь известно, что большим богатством, даже ворованным, любому можно глотку заткнуть.

    Помяс, сильно удрученный чудесным спасением передовщика, ехал на верховом олешке в стороне. Трясся, всего пугался, но ко всему жадно прислушивался. Крутил головой, узнав о спасении Свешникова, а особенно о тайном куруле бабы Чудэ. Даже впал в столь сильное отчаяние, что никого уже больше не боялся. Даже проклял несчастного слепца Микуню, который и в убогости своей по воле передовщика Свешникова попадал почему-то в долю невиданного богатства.

    Да за что? Слепой-то?

    Дрожал от ненависти.

    Не понимал равнодушия Лоскута, не понимал строгого спокойствия сына попова Елфимки, постанывал от жадного нетерпения поскорее увидеть богатство, спрятанное в сендухе.

    – Бабу сберег, – как бы угрожал, бормотал вслух. – Это я страшную бабу Чудэ для жизни сберег. «И довольно время твоим великим жалованьем и с червишками питался… И всегда поминаючи твое милосердие к себе, утешался…» Не сберег бы бабу, кто вывел бы на богатство?

    Тряс голой головой:

    – «Сам, государь, веси, напрасно стражду и погибаю… И помощника и заступника себе в таковой сущей беде не обретаю… Рад бы, иже жив въшел в общую матерь землю… Поне же на всякий день смертное биение от спекуляторей приемлю…»

    – Какие такие спекулятори? – ухмылялся Лоскут.

    Лисай вздрагивал.

    – Ты спасибо скажи Свешникову, гологоловый, – ухмылялся Гришка. – «Спекулятори!» Если бы не Степан, повесил бы тебя на ондуше.

    – Господь на небе, дьявол во аде, а ты, Лисай, с Христофором Шохиным на земле, – строго подтверждал Елфимка. – Ты, Лисай, совсем плох. Ты заблудших христиан бросил погибать в сендухе, ты руку поднял на государева человека.

    – Видишь? – ухмылялся Лоскут. – Вот Елфимка – Божий человек, а тоже повесил бы! Так что, Лисай, если тебе достанется малая часть от тех великих богатств, не тяни долго, жертвуй свою долю в ближний монастырь.

    Помяс постанывал от ужаса, от нетерпения.

    – Что, хаха? – жестко щерился Лоскут. – Прижала тебя судьба?

    Вздыхал без всякого сочувствия:

    – Мне Свешников запретил, а то бы правда вздернул тебя на какой ондуше, гологоловый. Дерево жаль поганить, а все равно вздернул бы. Видел невдалеке от зимовья черное крепкое дерево? Я его сразу заприметил. Как на него взгляну, так вспомню: хорошо бы повесить гологолового. Ты вон какой, Лисай! Один, как сыч, сидел на уединенной речке. Ел скромно, прятался. Но мечтал, наверное, стать большим барином. В мечтах, небось, ездил в немецкой карете. Вся обшита бархатом, вся в хрустальном стекле, да? Ты, Лисай, небось, в мечтах жил в настоящих хоромах. В каменных, просторных. Стены обшиты кожами, не простыми, а тисненными золотом, да? В каменных светлицах ужас как просторно, там вирши князя Шаховского можно шептать. Так, хаха?

    Пугал:

    – Не возьмем тебя на плот, оставим диковать с писаными.

    Помяс в ужасе прижимал уши ладонями.

    – Смотрите, он у Федьки учился! У Устинова! – жестоко дразнился Гришка. – Различные водки умеет строить! Настойки разные!

    Грозил пальцем:

    – Шахалэ! Зверь носатый!

    Нехорошо обещал:

    – Если даже придет кормщик Цандин, не возьмем тебя на коч. Плыви один на плоту. Или просто оставим тебе небольшую долю, кукуй в сендухе.

    Дождь.

    Мелкий, темный.

    Быстрые воды Большой Собачьей катятся на полночь.

    Свешников оборачивался. Где тяжелый коч кормщика Гераськи Цандина? Где крепко просмоленный, округлый, крепко сшитый тонкими еловыми вицами? Где вскинутая над бортами легкая мачта-щёгла, оперенная коричневым ровдужным парусом?

    Вспомнил, шел в море с Цандиным. Ветром отдерным увлекло коч из Ленской губы. Снасть заело, парус раздуло. Обрюхатился парус, вышел из повиновения, тянул в неизвестность, никак не могли опустить его, опасно валяло коч с борта на борт. Только Гераська Цандин тогда не растерялся – запустил топором. Вот раздутый парус и лопнул повдоль.

    А сейчас никого. Пуста река.

    Не дай бог, лежит коч Цандина в разбое у крутых берегов.

    Оно, конечно, есть еще плот.

    Но плот – дело ненадежное.

    Дождь бусит.

    Далеко до родных мест.

    А ведь все равно вотчина. Или, поправил себя, отчизна. Добрый барин Григорий Тимофеич говорил, осерчав: вот все – вотчина да вотчина! А надо бы – отчизна!

    Запомнилось.

    Правда, про отчизну вспомнил со странным чувством.

    Одинокая лиственница стоит, кривая ондуша, траурное юкагирское дерево. Совсем кривое, нараскоряку, а все равно – свое. Обмытая кость валяется на земле – старинная, носоручья. Кой-где расслоилась от времени. Валяется в сендухе неизвестно с каких пор, а все одно – своя.

    Свистнул собачку.

    Подбежала послушно.

    Раньше видеть не мог, как крутятся под ногами псы. Сразу вспоминал добрую суку Тёшку, лаской своей выдавшую его лютому Бадаеву, – уж такая оказалась привязчивая. Навсегда осталось в душе недоверие к любой собачке. Страшился, увидав собачек: вот набегут сворой. А за ними набежит Бадаев. А за Бадаевым – его прикащики. Крепко скрутят руки, бросят в телегу, повезут в Бадаевку.

    Хмуро усмехнулся: теперь не повезут.

    Обернулся.

    Глянул на растянувшихся казаков.

    Сгорбившись, мрачный Ерило едет на быке. Рядом Гришка Лоскут, распустив полы кафтана. За ним – Елфимка, сын попов. Вот как далеко забрались от Руси – ниоткуда не видно избушек, дыма над ними. А все равно – вместе. В одиначестве и без всяких вымыслов.

    На Лисая не смотрел.

    Что смотреть на гологолового? Убог.

    Вот кого жалел, так это дурака Федьку Кафтанова. Ну дурак! Ну дурак! Ну истинно дурак, иначе не скажешь! Увел добрую половину людишек, а доберутся ли до русских, кто знает?

    А мы?

    Тесно на Руси.

    Деревня Бадаевка там.

    Многие люди сердятся, толкаются, им пахать нет земли, под слободы заняты все лучшие выгоны. Этого разве хочется?

    Вот сын попов Елфимка – человек смирный, божий. Всех-то вин за ним, что по нечаянности сделал описку в государевом титле. И то повезло: ноздри не стали рвать. Но тянет, все равно тянет сына попова на Русь. Вернется, смиренно поставит храм, там иконостас в четыре ряда. И местный – пятнадцать икон, и деисус – двадцать три, и праздники – двадцать три, и верхний, пророки и праотцы – двадцать девять образов на общих досках. Ну, еще на тяблах, расписанных травным орнаментом, между иконами трех нижних рядов поставит точеные «деревца», выкрашенные киноварью, а над верхним рядом – деревянных раззолоченных херувимов на железных веретенцах.

    Тянет на Русь, а боится. Смотрит с печалью издалека.

    А вот Митька Михайлов по прозвищу Ерила. Если честно, то вообще всех вин на нем – цыганист на вид. Не причастен ни к бунтам, ни к какому воровству, ни к каким воровским заводам, просто оговорен нехорошими людьми, а потому стесняется смотреть в сторону отчизны.

    Или Гришка Лоскут.

    Этот покалечил в Москве трех пьяных литвинов, одного насмерть – за смерть отца. Ум есть у человека, сила есть, в любом деле надежен, даже грамоте выучился, вот только благоразумия не хватает, горяч. А такому горячему и не надо в Россию. Там накинут ярмо, шею сломают.

    Отмахивался от ненужных мыслей.

    Сильно жалел, что не нашли, не наткнулись в сендухе на носорукого. Видно, не дано плясать старинному зверю в царском селе Коломенском, не дано тешить богатых чужеземных гостей, весело махать волосатой рукой под звучные трубы наемных немчинов.

    И другого не мог понять.

    Ну как так? Всех-то воров у Сеньки Песка набралось с десяток, не больше, а рож писаных – сотни. Почему испугались? Почему не бросились, закричав, почему не ударили в острые копья, в стрелы? Или хотели строить дружбу с англу надолго, а у них не получилось?

    Вздохнул.

    Все вроде свое. Даже сама сендуха – как родина. Вся в желтом, оттого близкая. А входим в нее не мирно.

    Вздыхал: мирно б надо входить.

    Глухо.

    Вздыхал: заглянуть бы за смутную синевицу, за низкий бусящий дождь, за низкий круг горизонта. Там, наверное, опять все другое, там опять совсем другие народы. Вот ведь как сильно распространилась Русь. А толку? С одной стороны, заперта неудобным морем, с другой – сильными опытными врагами. Так что выход один: шириться и шириться на восток, отодвигать и отодвигать границу. Так и добрый барин Григорий Тимофеич говорил. Вот, дескать, сколько бы ни теряла на западе Русь, как бы ни было за потерянное обидно, все равно Сибирью больше прибавится.

    Присматривался.

    Речка тихая, узнавал. За нее бежал когда-то брат Тэгыр – аманат Христофора Шохина. Уводил родимцев из опасных мест. Может, этим спас всех.

    И там же прятался гологоловый помяс.

    Темный край.

    Все, что угодно, здесь отыщешь. Хоть смерть.

    А все равно шли и будут идти.

    Ну ладно Косой. Ну ладно, он проницательное винцо курил, был жаден невпроворот. В Тобольске, будучи под надзором, все равно не выдержал и заворовал. Принял в питейную избу казенное вино – мерой в новые сухие бочки. А эти бочки такие, они возьми да усохни. Ну, как с этим быть? Поставь Косому бочки из железа – все равно усохнут.

    Ну ладно, Федька Кафтанов. Ну, этот спит и видит добротные лабазы. А в лабазах большое богатство. А большое богатство работает на него. Ради богатства Федька Кафтанов неутомимо пойдет с пищалью и с сабелькой до самого края земли. Беспощадно будет идти. А если увидит, что большое богатство лежит гораздо дальше, чем мог дойти, даже отдыхать не станет, а тронется дальше.

    А Лоскут?

    А цыганистый Ерило?

    А смиренный сын попов?

    Наконец, он сам, Свешников?

    А там ведь и еще многие. Семейка Дежнев, к примеру. А за ним Иван Ерастов, Васька Бугор, Мишка Стадухин. А за ними Иван Ребров, Гераська Анкудинов, Ярофейка Хабаров. И многие, многие другие. Что их гонит в сендуху? Не бедные. Дома есть. К тому ж добро б отыскался в сендухе рай. Так ведь наоборот: ад в сендухе! Летом – неустанные дожди, злобный задавной гнус, вечная сырость, зимой – лютая стужа, от которой лопаются деревья, ветер пронизывающий, пуржливый. Или юкагире небо зажгут огнем.

    А они все равно идут – русские.

    Идут одним широким потоком. Может, только за Камнем (если от Москвы) несколько редеет сплошной человеческий поток, прущий из России. Человек за человеком, отряд за отрядом, обоз за обозом – густо растаптывают глинистые дороги, оставляют за собой деревянные избы с сизым дымом под низкое небо. К Сибири начинает разветвляться человеческий поток на отдельные струи. Одна – в Илимский острог, другая – на Кан, третья – на Томск, четвертая – в Мангазею.

    Вздыхал: не далась мечта, не встретил носорукого. Все, что вез воеводе Пушкину, – замороженную голую руку зверя, завитую хитрой раковиной, да тяжелую переднюю ногу с ноктями, блестящими, как роговые пластинки. А с ними пуд шерсти – рыжей, тяжелой. А вот живого зверя не встретил, не повезло.

    Известно, думал, царь Тишайший, государь Алексей Михайлович, во всем горазд. Царю Тишайшему всегда нравились русские звери. Государь сильно расстроится, услышав про неудачу. Он ведь не догадывается, как тяжел путь. Потому и упадет казак Степан Свешников в ноги государя Алексея Михайловича. Будет обнимать, будет целовать пыльные сапоги: царь, государь, смилуйся, пожалуй! Немногого хочу – сесть простым десятничешком в знакомом зимовье на Большой Собачьей. Насорили, так и скажу, воры в сендухе. Учинили поруху государевой казне. Вот теперь отыщу дикующих, каждую рожу писаную приведу под шерть, все досконально вызнаю о старинном звере с рукой на носу, поймаю, отправлю неспешно в село Коломенское.

    Наша ведь земля. Наши люди лежат в сендухе. А где пал, оцинжав, последний казак, где свалился последний русский человек, в бою сраженный копьем или вражескими стрелами, там и проходит край державы.

    По речке выбрались в совсем уединенное место.

    Свешников будто бы узнавал, да и Гришка кивал подтверждающе. Здесь, здесь, подтверждал, мы и нашли тебя. И помяс смертельно бледнел.

    – «Аз же грешный за премногия грехи своя всего того пуст… Но токмо мало нечто имею изо многогрешных своих уст…»

    Наверное, разрывалось сердце помяса: ведь не раз бывал в этих местах еще до прихода казаков, не раз приглядывался, принюхивался, прислушивался: вот всяко искал, но так и не нашел тайный курул. Оказалось, не судьба. Теперь осталось: давясь от беспомощности и жадности, делиться великим богатством с каждым, даже с подслеповатым Микуней. Бормотал, трясясь:

    – «Тем укупаю себе живота от того тления смертного… Не хитро и не славно осудити и погубити мужа безответнаго… А не имею милующего ни ущедряющего отнюдь никого… Мне же, яко всякому, злато и сребро милее бывает всего…»

    Увидев долгожданный курул, бросил верхового быка.

    Стонал от нетерпения. Прихрамывая, что-то бормоча, бежал прямо к курулу.

    – Елфимка, – приказал Свешников. – Внимательно запиши на бумагу каждый сорок соболей, каждую отдельную пластину. Хорошенько проверь, не задохлась ли в сумах мяхкая рухлядь.

    Покосился на Лоскута:

    – А ты, Гришка, пожалей помяса.

    Лоскут ощерился:

    – Я и не бью!

    – И не бей, – строго подтвердил Свешников. И понимающе кивнул. – Ножом тоже нельзя.

    А Елфимка печально пробормотал, оглядывая курул, аккуратно собранный из ровных лиственничных бревнышек:

    – Яко при той при халдейской пещи.

    – Это ты о чем? – заинтересовался Лоскут.

    – А трех отроков бросил злой царь Навуходоносор в пещь огненную. И все трое спаслись благодаря вере.

    – Ты не мудрствуй, – приказал Свешников. – Лучше иди помоги Ериле. Вместе разберите все найденное богатство. Составьте подробную роспись всему, что увидите в воровских сумах.

    – А сам?

    – Покружусь поблизости. Сердце ноет.

    Дождь.

    По тропинке, выбитой во мхах, поднялся к брошенной урасе.

    Узнал: у входа валялся лопнувший шаманский бубен. Больно кольнуло сердце: все показалось заброшенным, неживым, хрупкую старую ровдугу под ногами озеленила плесень. Позвал:

    – Эмэй!

    В ответ ничего не услышал.

    – Эмэй! Это я пришел. Каалук мигидэ, эмэй.

    Заглянул в урасу – пусто. Сунул руку в золу – холодная. Ожидал такого, а все равно в сердце тоска. И оттого еще дряхлей, еще древнее показалась Свешникову плоская сендуха под мелким серым дождем, когда выбрался из урасы.

    Кривые ондушки. С траурных веток капает. Вокруг корней желтые кольца опавшей хвои. Еще раз позвал:

    – Эмэй!

    И теперь эхо не отозвалось.

    Стоял, опустив руки. Вспомнил, как в темной урасе всплывал из бесконечного беспамятства. Давно уже ничего не болело, осталась лишь тянущая боль в сердце – от ненайденного.

    – Как лунный свет, так красив.

    Вздрогнул. Обернулся радостно.

    Голос серебряный, красивый, а страшное лицо бабы Чудэ отталкивает.

    Безбровое с одной стороны, густо бито оспой, и с черным кривым шрамом, оставшимся от удара ножа-батаса.

    – Ты звал?

    – Я звал.

    – Зачем звал?

    – Ухожу.

    Помолчали.

    Помолчав, подсказал:

    – Ты тоже уходи, эмэй. Ты теперь совсем уходи. Нельзя одной жить. Уходи к родимцам, к брату Тэгыру.

    Ответила просто, рукой потрогав лицо:

    – Однако не пойду.

    – Почему, эмэй?

    – Так думаю, что болезнь в себе ношу. Так думаю, что опасное в себе ношу. Может, дух русской оспы. Приду к родимцам, начнут родимцы болеть. Шаман умирал, он так приказал: баба Чудэ, не ходи к родимцам.

    Низко надвинула на лицо капор, сшитый из лисьих лапок. Опустив голову, печально сидела на верховом оленном быке, свесив круглые ноги. Повторила негромко: нет, не пойду к родимцам. Но Свешников и без того знал – не пойдет. Даже не стал повторять.

    – Мэт эль хонэтэйэ. Ухожу, эмэй.

    – Ну, вижу.

    – Наверное, не вернусь.

    – Ну, вернешься.

    – Куда? – удивился. – Как?

    Но баба Чудэ ничего не объяснила.

    Только повторила, будто не расслышав Свешникова:

    – Ну, вернешься.

    И резко встряхнула головой, такой странной неожиданностью напугав смирного оленного быка. А голос по-прежнему прозрачен, чист. Нисколько не погиб от ножа, не пропал от оспы.

    – Уходи к родимцам, эмэй.

    Баба Чудэ смирно сидела на смирном быке. Старательно отворачивалась. Потом задрожала, сверкнула на Свешникова живым глазом:

    – Не могу уйти. Дух русской оспы во мне. Очень сильный дух. Шаман умирал, так сказал брату Тэгыру: сюда на реку долго не возвращайтесь. Сюда на реку пусть долго никто не ходит. Здесь болезнь живет. Как пойду к родимцам такая? – Посмотрела на Свешникова двумя глазами, один выплыл наружу – рыбьим пузырем.

    – Как лунный свет, так красив.

    Указала куда-то под низкое темное небо:

    – Вернешься, там родимцев моих ищи. Там моего брата Тэгыра ищи. Пять дней пройдешь и еще пять дней пройдешь, может, встретишь Тэгыра.

    Помолчали.

    – Андыль. Молодой.

    Отворачиваясь, вздохнула:

    – Как лунный свет.

    – Эмэй!

    Но баба Чудэ уже коснулась быка коленями, и бык поплыл, плавно и ровно переступая ногами. Неторопливо уносил страшную бабу с серебряным чистым голосом. Еще бы над ними огонь юкагирский зажечь!

    – Эмэй!

    Не обернулась.

    Не услышала. Или не захотела услышать.

    Князь Шаховской-Хари, умный воевода енисейский, далекий покровитель помяса Лисая, не зря, выходит, марал виршами дорогую бумагу. «Милуючи, Господь Бог посылает на нас таковы скорби и напасти… Чтоб нам всех злых ради своих дел вконец от него не отпасти…»

    Подъезжая к курулу, крикнул:

    – Гришка!

    – Здесь я. – Лоскут неторопливо появился из-за ондушек. Сплюнул презрительно, левая щека исцарапана в кровь. – Видишь? Съехал с ума Лисай. Любую мяхкую рухлядь рвет из рук. Какую пластину ни возьми, на каждую кричит – моя!

    – А ты?

    Гришка ухмыльнулся:

    – А я что? Я не бью Лисая.

    – Вот старайся и дальше так.

    По сырым мхам, как по влажным подушкам, подошли к бревенчатому курулу, высоко приподнятому над землей. На полянке валялись старые зазеленевшие оленьи шкуры, наверное приволоченные с брошенного стойбища. Елфимка, сын попов, не глядя отпихивался одной рукой от трясущегося, постанывающего от жадности помяса, другой подсчитывал строго:

    – И вторая сума медвежья. Белая, шита мешком. Отвяжись, Лисай, Христом Богом прошу. А в суме двадцать сороков соболей в козках. Ну отвяжись, Лисай. И третья сума медвежья чорная, ворот большой. А в ней тридцать три сорока двадцать два соболя с пупки и с хвосты. Там же лисица красная.

    Увидев Свешникова, пожаловался:

    – Вот Лисай привязался, никак не отвяжется. Как что увидит, на все сразу кричит – мое!

    Отпихнул ногой трясущегося:

    – И еще сума оленья, шита мешком. Это, Лисай, нам выпало за наши мучения. За то, что терпели много. А в суме тридцать сороков двадцать семь пупки, восемь хвостов собольих.

    Не выдержал:

    – Ерило! Привяжи Лисая к ондуше!

    – Мое! – кричал, трепеща, помяс и тащил на себя красную лису.

    – Ну, ударь его, – попросил Елфимка скалящегося Гришку Лоскута.

    – Не бей убогого, – покачал головой Свешников. – Раз говорит, что лису сам промышлял, отдай ему.

    Так, плача, искали.

    Так, плача, идем.

    Издавна идем, думал Свешников, покачиваясь в такт оленьему шагу.

    Кто с Дону, кто с Руси, кто с Камня. За нами – ладан. Пороховая гарь. Звон колокольный. Сердце ныло, но не оборачивался. Вдруг еще видна под низким небом фигурка верхового быка? И баба на нем – голос серебряный? Тэгыр отыщет бабу Чудэ, так подумал. Если сам жив, конечно. Ведь, уходя, с собой уносили оспу. Остался ли кто живой? А если остался, захочет ли искать? Разве жизнь многих родимцев не дороже жизни одной сестры?

    Не оглядывался.

    Не знал еще, что Семейка Дежнев, сосед по Якуцку, обогнул на деревянном коче угрюмый Необходимый нос, далеко вышедший в море. Так далеко, что за тем мысом уже никакой земли не было.

    Не знал еще, что пеше вышел Семейка на совсем новую реку Погычу. А спутник Семейкин – казак Федот Алексеев, по фамилии Попов, прозванный Холмогорцем, выброшен бурей на чужой берег, цинжает среди дикующих.

    Не знал еще и того, что Мишка Стадухин силой отнял суда у целовальника Кирилы Коткина, тщась догнать Семейку.

    Много еще не знал.

    Шли.

    И не знал главного.

    В Москве и в Якуцке боярам да воеводам стало вдруг не до старинного зверя.

    Князь Трубецкой, начальник сибирского приказа, тайно с нарочным сообщил в Якуцк воеводе Пушкину: в Москве бунт, затаись! Вот Пушкин и затаился. Были, были у него всякие дела, стоило ему затаиться. Может, от ничтожного вора Сеньки Песка до собинного царского друга боярина Морозова тянулись его дела. Не зря ведь так прозрачно намекнул князь Трубецкой: ты, дескать, затаись, Василий Никитич, не выказывайся! Если даже нашли старинного зверя, определи его в какую казарму. Пусть тихо живет, ест сено, что ли. Нехорошо являть царю старинного, когда в Москве страшный бунт. Да еще боярин Львов Григорий Тимофеич многое сотворил, сумел наговорить царю много загадочного про старинного зверя. Так много наговорил, что царь Алексей Михайлович духом смущен: дескать, как так, с рукой на носу? Почему нет такого в Коломенском? И напрасно боярин Морозов пытается объяснить: тот зверь, что морок. Ну и что? Да хоть и такой, смело заявил Григорий Тимофеич в очном споре, да в присутствии государя. Вот и получается теперь, жаловался князь Трубецкой воеводе Пушкину, что если нашли старинного зверя, то, несомненно, усилится боярин Львов Григорий Тимофеевич, как удачный подсказчик. А всесильный Милославский отойдет в тень, потому как препятствовал появлению носорукого. Пусть только неверием, но препятствовал. Даже, может, попадет в опалу. Отправят в тихие деревеньки.

    Правда, если боярин Григорий Тимофеич возвысится, то и Русь вздохнет, писал князь Трубецкой воеводе Пушкину. Сдунет с себя дух иностранный, столь пристрастно в целый ряд лет насаживаемый боярами Морозовым да Милославским. Это ведь они, к примеру, подбили царя длить траур по отцу целый год вместо сорока дней. Так что, может, попадет в опалу и Леонтий Плещеев – сокольничий, судья земского приказа. И туда же – Траханиотов, заведующий главным пушкарским приказом. Оба указанных при боярине Морозове вконец обнаглели, жадно обирают государеву казну. Как медведи в малиннике. И еще грузят всяким неправильным усталый народишко. К примеру, двумя годами раньше вышла новая пошлина на соль. Да такая, что людишкам не под силу. На всякий пуд по две гривны!

    Вот и вышло, сообщал князь Трубецкой, что в день мяхкий мая, двадцать пятого числа сорок восьмого года, в самое тепло и разнеженность натуры, рассерженная московская толпа – уговоренные специальными людьми темная чернь, ярыжки, прикащики, голь всякая, худяки – запрудила узкие улицы. Особенно скопились у церквей. На площади, невежливо шумя, схватили за узду лошадь самого выехавшего на площадь государя. А он, царь Тишайший, государь Алексей Михайлович, в самых простых одеждах, смиренно и сладко мирной душой расслабясь, ни о чем плохом не думал, просто возвращался от Троицы. Любовался на золотые главы церквей, на божью траву, на многия цветы на полянах.

    А тут и схватили лошадь.

    «Государь! – страстно крикнули. – Отставь от дел ненавистного Леонтия Плещеева, государь! Он сильно Русь не любит. Он нам всем петлю наложил на шею! И тако же убери от пушкарских дел ненавистного Траханиотова! Они вдвоем всех обворовали до гола! Определи на нужные места истинно русских людей, заслуживающих доверия! Вот, посмотри, – страстно крикнули, по-русски рвя рубахи на груди, – как замордовали твоих сирот указанные противники!»

    Царь Тишайший, изумясь до чрезвычайной бледности, многое обещал, ласково утишил разбушевавшуюся чернь. Пораженная такой великой милостью: сам государь, помазанник Божий, говорит с ними ласково! – начала толпа расходиться, утихомириваться, но врезались верхами в улицу взбешенные конные друзья судьи Леонтия Плещеева и пустили в ход нагайки.

    Толпа всколыхнулась.

    Поняв страшное, поняв, что теперь такую гневную толпу можно остановить только кровью, вывели под руки на казнь упирающегося судью Леонтия Плещеева. Истово молил о прощении, истово целовал крест, но ненавистного сокольничего даже вырвали из рук палачей. Даже не позволили довести до места казни, забили на улице каменьями да ослопьем. А когда вышел с увещеваниями на крыльцо боярин Морозов, ему крикнули: «Уймись, старый дурак, а то и тебе то же будет! Мы затем и пришли, чтобы только плюнуть на твое крыльцо!»

    Крикнув так, разграбили дом, убили глупого холопа, бросившегося на помощь хозяину. Красавице боярыне Морозовой прямо сказали: не будь, курва, царской свояченицей, сейчас бы задушили тебя твоею же косой! Очень сердились простые люди на то, как по-змеиному сплелось злое гнездо: дочь Милославского Марья удачно досталась государю, а на второй дочери, Анне Ильиничне, женился боярин Морозов. Давно, видно, целил на сестер, чтобы так получилось. Чтобы выказать особенное презрение, бутовщики сорвали с онемевшей от ужаса боярыни Морозовой дорогие украшения, бросили в пыль под ноги. Сперва ходили по ним сапогами, потом все же подобрал кто-то. Случайно поймали думного дьяка Назара Чистого и отняли у него жизнь, поскольку ничего другого при дьяке не оказалось. При этом, посчитав, что это он виноват во внезапном повышении цен, весело кричали:

    «Вот тебе, изменник, за ту соль!»

    В том же обвинили торгового гостя Шорина, с гиком стали гонять несчастного по задним дворам, однако Шорин оказался ловок и убежал.

    Рассердившись, сожгли дом Чистого.

    Увлеклись. Пустили красного петуха под дом князя Никиты Одоевского.

    А потом запылал дом князя Алексея Львова. А потом дом боярина Львова Григория Тимофеича. Да так славно, что к ночи вся Белокаменная взялась ужасным огнем. За двое суток полностью выгорели Петровка, Тверская, Арбат, Никитская, Дмитровка. Свидетели рассказывали, что в развалинах Чертолья, как в горниле, рдело раскаленное железо. Глядя на такое, под грохот военных барабанов, под распущенными знаменами встали вокруг царского дворца наемные немцы – охрана. Посмотрев на них, голь московская трогать немцев не стала. Напротив, кланялась немцам и говорила, что к ним у них нет никакой недружбы, что хорошо знают они, что все немцы – люди честные, чистоплотные, хорошо служат, обманов и притеснений боярских не хвалят.

    Вышел к бунтующему народу двоюродный брат царя – Романов Никита Иванович. Ему крикнули: «Жалуемся, Никита Иванович! Но не на государя, а на всяких плохих людей, ворующих его именем! Выдай на казнь ненавистных бояр Морозова да Траханиотова! Они кругом виноваты!»

    Боярин Романов ответил: вот-де оба искомых где-то скрылись, но их ищут. Как найдут, так казнят. И действительно, уже после полудня схватили заведующего главным пушкарским приказом Траханиотова – подле Троицкого монастыря.

    Там и казнили.

    А собинного друга, старого боярина Морозова, государь Алексей Михайлович, царь Тишайший, лично вымолил у толпы. Слезно попросил не убивать, а живым отправить расстроенного старика в Кириллов-Белозерский монастырь.

    Так сказал:

    «Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Траханиотова, сделанных моим именем, но против моей воли. На их место определены теперь люди честные, русские, приятные народу. Они будут чинить расправу без посулов и всем одинаково, за чем сам буду строго смотреть».

    Еще сказал:

    «Обещал вам выдать дядьку своего Морозова. И должен признаться, что правда не могу его совершенно оправдать. Но заодно не могу и на то решиться, чтобы осудить его на смерть. Это человек мне дорогой, он муж сестры царицыной. Выдать его на смерть очень мне тяжело»

    При этих словах царь заплакал.

    Увидев такое, закричал смущенный народ:

    «Да здравствует славный государь на многия лета! Угодить государю, угодить! Да будет на все воля Божия!»

    Многие сами стали просить царя о милости. Да еще и находчивый тесть царя боярин Илья Данилович Милославский выкатил на площадь куражливым голякам да смердам бочки с вином да со старыми медами.

    При таком шуме – до носорукого ли? – замечал в письме князь Трубецкой. Пусть подождет старинный зверь, а то станет причиной новых событий. Жил себе долго и незаметно в пустой сендухе – значит, поживет где в казарме, пока совсем не успокоится Москва.

    Василий Никитич, воевода Пушкин, размышляя о природе вещей, долго копался изумленно в бороде всеми пальцами. Вот странно как на Руси! И каждый день в ней что-нибудь происходит.

    Но радовался, радовался!

    Прекрасно знал, какие большие вины стоят за поиском носорукого.

    Знал, что не зверя пригнать, а большие богатства должен был вынести из сендухи сын боярский Вторко Катаев, имевший до похода долгие доверительные беседы как с воеводой якуцким, так и с небезызвестным торговым человеком Лучкой Подзоровым. Никто в Якуцке не догадывался о тех беседах, кроме как, может, горестный помяс гологоловый Лисай – шиш, шпион приказной, да позже – передовщик неудачного отряда Степан Свешников.

    Но малым мира сего даются только догадки.

    Шли.

    – Ты бей челом воеводе, – советовал Свешникову Гришка Лоскут.

    – Известное дело, – объяснял, – сперва рассердится воевода Пушкин, что ты не привел старинного зверя. Как раз на тебя рассердится. Ему что сердиться на Елфимку или на Микуню, правда? Даже с меня что взять? Я все равно сбегу на восход. Может, на новую реку Погычу, а может, куда дальше. Всех догоню, кто ушел вчера в новые земли. А ты, Степан, бей челом, ты человек упорный, открытый, упирай на верныя и дальныя службы. Дескать, доставил в казну большой ясак, целый новый край открыл на Большой Собачьей. Напирай на то, что государевой казне сей трудный поход встал совсем не в поруху. Напротив, сей трудный поход в прибыль встал, ты этим походом упрочил казну. Теперь смело просись в десятники. Пусть сажают тебя в какой острожек, где захочешь. Разве не по-человечески?

    Щурился, ноздри наружу:

    – Мягок ты. И всегда как бы в мечте. А нужно быть твердым государевым человеком. Правда, – усмехнулся, – тот зверь старинный тоже как бы из мечты. Тоже как бы просто дух или воспоминание. Даже страшная баба Чудэ серебряным голосом не подсказала, где найти такого.

    Задумывался:

    – Я, Степан, всех догоню – и Ваську Бугра, и Ивана Ерастова. Вот только сделаю одно тайное дело в Якуцке.

    – Это еще какое?

    – А вот тайное.

    – Ох, смотри, Гришка. Божие ли задумал дело?

    – В высшей степени божие, – кивал Гришка. – Зайду в Якуцке к торговому человеку Лучко Подзорову и возьму с него все причитающееся за брата, за весь тот воровской поход Сеньки Песка. Мне, сам знаешь, никакой запас нынче не помешает. Я, может, до самого сына боярского Вторко Катаева доберусь. Вот сильно чувствую, Степан, что был указанный Вторко в сговоре с ворами.

    Щурился:

    – Далеко уйду.

    Щурился:

    – Богат край!

  

  
    Вместо эпилога

    Челобитная служилого человека казака Степана Свешникова, прозвищем Носорукий, о поверстании его в казачьи десятники за поход и всякие службы, несенные им на реке Большой СобачьейЦарю, государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии челом бьет холоп Степка Свешников, прозванием – Носорукий.

    А во прошлом, государь, во 155-ом году призвали нас, холопей твоих, в государеву дальную службу итить зимним путем до реки Большой Собачьей для всякого ясашного збору и прииску землиц новых. И нам большая удача встала: збор в приказную избу доставлен обильный, а земля твоя, государь, нашим походом распространилась.

    А подымались мы, холопи твои, на твою государеву службу – стали нам большие подъемы. Друг друга ссужали и займовали, пуд муки у торгового человечишки Лучки Подзорова покупали по десяти рублев, не меньше, а фунт пороху по шти соболев, не меньше, а свинцу фунт – по соболю, а собаку – по пяти, нарту – по соболю и по полутора, а лыжи – по два соболя и выше. И в Якуцке стольники и воеводы дали нам, холопам твоим, денежного и хлебного жалованья совсем ничево. И в тех многих подъемных деньгах, которые мы, холопи твои, займовали, поднимаясь на твои государевы службы, воевода Пушкин, считай, совсем ни в чем не помог. Тот долг и по ся на нас.

    А будучи, государь, на тех дальних службах, мы, холопи твои, служили тебе без всякого денежного и хлебного жалования и во многих, государь, сиденьях голод терпели, ели коренья, души сквернили скаредною пищей, и многие, государь, холопи твои на тех дальних дорогах и переходах, и на речных разбоях, и з голоду умерли в сендухе.

    А всех нас, государь, было десять.

    С них служилые людишки якуцкие казаки Косой, да Федька Кафтанов, да Ларька Трофимов, да казак Ганька Питухин – потонули в речном разбое. До Якуцка добрались только пять.

    Да и то служилый человечишка Микуня Мочулин за очною слепотою отпущен ныне в сибирския города, потому как совсем ослеп и ничево больше не видит.

    И за те, государь, смертныя и тяжкия службы, за кровь и увечья, мы, холопи твои, служилые людишки

    Степка Свешников, прозвищем Носорукий,

    да Митька Михайлов Ерило,

    да сын попов Елфимка Спиридонов

    и тот уже упомянутый убогий Микуня Мочулин —

    жалованием твоим государевым никак не пожалованы.

    Милосердный государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, пожалуй нас, верных хлопов твоих, положенным нам по службе денежным и хлебным жалованьем.

    А яз, холоп твой, верный служилый человечишка якуцкий казак Степка Свешников, прозванием Носорукий, отдельно челом бью – за все те мои смертныя службы и радения, что яз, холоп твой, служил тебе, государю, не щадя живота своего без твоево государева денежного и хлебного жалованья, вели мне теперь десятничешком быть казачьим, чтоб вконец не погибнуть и голодною смертью не умереть. Мне, государь, тяжкая служба твоя за обычай, рад тебе послужить. Вели мне, холопу твоему, вновь итить на реку Большую Собачью для сыску и приводу под твою высокую государеву руку тамошних неясашных юкагирех род рожи писаные, чтобы тебе, государь, учинить прибыль великую и землю твою всячески распространить.

    Царь, государь, смилуйся, пожалуй.

    Дать грамоту и велеть ему, верному служилому человеку Степке Свешникову, по прозванию Носорукий, и быть с этой поры десятничешком казачьим, поставив на умершего место, что ныне зарезан в Туринском, и в ево окладе. И отпустить его, десятничешку казачьего Степана Свешникова-Носорукого, на три года без перемены в те неясашные земли на Большой Собачьей, где челом бьет.

  

  
    Глава I Пятно на снегу

    Энканчан не пришел.

    Ночью переливающиеся полосы рассекали небо. Вспыхивало страшное пламя, желто-красные лучи столбами поднимались над миром. Так и тянуло к недалеким холмам – криком, движением развеять наваждение омертвевших снегов, но Семейка Дежнев наказал строго: из уединенного зимовья не отлучаться! – вот Гришка Лоскут и ждал, маялся от нетерпения. На дверь накидывал деревянную щеколду. Придут ходынцы, думал, в руки не дамся. Пусть жгут вместе с избой. Мишка Стадухин так обидел ходынских мужиков, что не дело теперь попадать им в руки.

    Зевая, подходил к окошечку.

    Небо играет. Цветные лучи, как волны.

    Пурпурный свет выглаживает убитый наст.

    Поскребешь ногтем ледышку, вставленную в окошечко, а льдинка обмохнатела, густо, как седой шерстью, поросла инеем. Это на Руси, наверное, утро. Там петухи орут, там сладкий дымок над горбатыми избами, пахнет соломой. А баба пройдет, на ней плат атласный – по алой земле с жаркими цветами. И горячая печь в избе, удобные полати, стол чисто выскоблен.

    Гришка с тоской раздувал вывернутые ноздри.

    На Руси сладкий дым, здесь мерзлая ночь. На Руси тепло, здесь река Погыча неслышно струится под толстым льдом. На дне толстые рыбы спят. Лес по берегам – редкий, волчий. Ахнет дерево, разорванное залютовавшим морозом, и опять все тихо до самого Анюя.

    Тянуло встать на лыжи.

    Шубный кафтан свободен, по борту – удобные льняные завязки (на лютом морозе бронзовую пуговицу пальцами не застегнешь), полы впереди короче, чтобы не мешать лыжному шагу. А на дальнем снежном склоне – розоватое пятно. Вот к нему и влекло. Вот что за пятно? Почему розоватое? Почему ночью слышался ужасный свист, переливчатый, как дикующие не свистят? Не мог князец Энканчан свистеть, в изломе старой ондуши выставлен знак для него: шкурка лисья рыжая. Энканчан бы в дверь торкнулся.

    – Ну, пришел.

    Вот Гришка бы и радовался:

    – Чай пауркен!

    От неизвестности, от одиночества свист в ночи показался Гришке нечистым. Как был (спал одетым), схватил тугой лук, хотя способней бы сабелькой, шагнул в тесные сенки. Увидел в узкую щель между незаконопаченными бревешками: бледная Луна над снегами, пронзительно высвечен каждый сугроб. А розоватое пятно вдали даже как бы увеличилось.

    Откинул щеколду, распахнул дверь.

    Дохнуло ужасным холодом, но знал, что жаловаться не надо.

    Истинный холод – это когда железо становится хрупким, как стекло, брызжет острыми осколками при ударах. Истинный холод – это когда колоть можно только сухие поленья. Когда шел с Анюя в отряде Стадухина, видел холод, какого даже огонь боялся. Робко стлался по сухой лесине, жался к ней, а оторваться не мог. Кажется, что и тепла нет в таком тусклом огне. Даже смерть не терпит такого холода.

    Вот к чему свист в ночи? – боязливо поежился Гришка.

    Дежнев, прикащик Погычи, отправляя Лоскута в уединенное зимовье, честно предупредил: тебе терпение понадобится, там скушно. И усмехнулся: тишина приближает к Богу. Может, умом поправишься.

    Ага, поправишься!

    Лоскут застыл в приоткрытых дверях.

    Не мог понять: где Энканчан, где молчаливый полярный князец? Зачем он посреди зимы понадобился Семейке? Может, что-то важное подсказал Чекчой, одноглазый брат князца? Несколько месяцев молчал, просиживая штаны в казенке, и вдруг заговорил, затрещал, как птица короконодо. Вот было затрещал хвастливо. Вот сильно укрепились русские в деревянной крепостце, за крепким палисадом. Над дымовыми отверстиями поставили еще одно укрепление. Лучшие люди стреляли вниз, в нападающих. Из-за этого родимцы князца Чекчоя никак взять укрепление не могли. Таньги, русские, каждой стрелой убивали по человеку. Хорошо, пришел Энканчан – Кивающий.

    Спросил:

    «Ну, что у вас?»

    Ответили:

    «Ну, взять не можем».

    «Ну, однако, бессильные», – укорил Кивающий.

    «Ну, однако, так».

    «Тогда я займусь. Вы смотрите».

    «Будем смотреть, – согласились. – Теперь ты займись».

    «Кто будет моим подмышечным помощником?»

    «Ну, я», – согласился Чекчой.

    Встали перед укреплением, голова брата около подмышек Кивающего. Крепко натянули тугие луки. Стрелы посыпались на крепость таньгов так часто, как капли мочи. Потом Кивающий прыгнул вперед, сбил телом деревянную надстройку, разорвал связи деревянных дверей. В съемном бою всех жестоко побили. Остался только один богатырь – у рта мохнатый. Был такой усталый, что против него вышла женщина. Сказала:

    «Бейся со мной».

    «Нет, не буду биться с тобой. Ты – женщина».

    «Ну, тогда просто убью, – сказала сестра. – Ты лучше попробуй».

    Убедила богатыря. Подобрала косы, опоясалась, подоткнула рукава, – стали драться. Дрались на копьях весь день, пока солнце не село. Но на закате богатырь начал совсем задыхаться, язык вывалился изо рта. Сестра Чекчоя сказала:

    «Не стану убивать тебя. Ты все-таки богатырь, а я женщина. Совестно мне».

    «Нет, ходынская женщина с расписным носом, не говори так, – возразил русский богатырь. – Лучше убей меня, не могу вернуться домой. Раньше я сам убивал, теперь мой черед».

    Казаки, слушая Чекчоя, дивились: вот аманат!

    Язык у ходынцев певуч. Сплошные мягкие ль, звук р выговорить не умеют. И Чекчой так же: трещит, смеется. Моргает остальным глазом, пугает казаков зимними холодами, бессердечными анаулами, жестокими ходынцами. А потом жалуется:

    – Вот устал сидеть в казенке. Вот ноги у меня болят. Вот гнев ко мне приходит внезапно. Так внезапно, что сам боюсь.

    Чекчой даже показывал, как приходит к нему гнев: ужасно рычал, скалил желтые зубы, кусал рукав ровдужного кафтана. Говорил, что гнев злой, как полуденные камули – пусть небольшие, но вредные духи. Они живут в горах. Там, где горы дымятся.

    – Как это дымятся?

    – А как сырой костер, – объяснял князец. – Брось траву в огонь, так и горы дымятся. Камни катятся, земля трясется.

    – Как это трясется?

    – А как болото под ногами. Даже земля расплескивается.

    И трещит, как птица короконодо: вот у него ноги болят, вот он дышать хочет, вот хочет видеть сендуху, рвать руками вкусное оленье мясо. Вы кормите скушно, трещал, как сами едите. Одна только вяленая оленина да икра желтая чировая. Ну, еще красная кетовая. Так только и толочь ту икру, печь тугие барабаны – особенные оладьи.

    Зима.

    Ледяной ветер.

    – Хочу видеть родимцев, – жаловался.

    – Откочевали родимцы, – качал головой Дежнев.

    – А я чувствую: близко, – не соглашался. – Чувствую: брат Энканчан близко. Он – Кивающий. Он никого не боится. Злой таньга Мишка Стадухин пожег стойбища ходынцев, загнал людей в холодные горы, но, если подам особенный знак, брат Энканчан непременно явится. Он где-то рядом, он знает, что людей при Семейке осталось совсем немного. Конечно, пищали есть, огненный бой, но людей мало. А ходынцы нынче сердитые. Если Кивающий прикажет, тучами спустятся с гор, поколют таньгов копьями, как осенних олешков. Пошли верного человека к уединенному зимовью, – предлагал, хитро щуря одинокий глаз. – Пусть повесит на условленную ондушку шкурку рыжей лисы – хитрого зверя шахалэ. Это мой знак! – пояснил радостно. – Пообещай подарки Энканчану. Железные топоры дай. Одекуй, ножи, котлы красной меди – все дай Кивающему.

    Хитро подмигивал:

    – Сильный бой хуже слабого мира.

    Сидел на понбуре из оленьих шкур, качал головой, круглой, красивой, как травяная кочка. Лицо пепельное, плоское. Все исчеркано глубокими морщинами – как шрамами. Левый глаз вытек – когда-то выстрелили стрелой. И копьем когда-то кололи. Он все вытерпел, а зачем? Вот сидит один в казенке, жаловался. Нет даже девушек, чтобы выколачивать пыль из полога.

    – Дальнее зимовье? – спросил Семейка.

    Князец затрепетал:

    – Дальнее.

    С надеждой показал на побитых пальцах:

    – Один мидоль… Два мидоля… Три… Один, два, три дневных перехода… Совсем уединенное зимовье… Повесишь на ондушку шкурку рыжей лисы, и пусть твой человек подождет князца. Кивающий увидит шкурку. Он остановится и спросит себя: лэмэнголь? Он спросит себя: зачем на дереве висит знак плененного брата? И правильно поймет: я зову. И придет.

    – А если не придет?

    – Ну, обязательно придет – простодушно отвечал Чекчой. – А если иначе, то соберет ходынцев. – Щурил остальной глаз. – Убьет!

    – Но ты же не убил, и другие не убили, – возражал Семейка, поглаживая русую бороду. – Разные народы пытались меня убить. Тунгусы, к примеру. Омоки. Еще анаулы. Лукавый чюванец кидался на меня с ножом.

    – Ну, тогда таньгов много было, – знающе объяснял Чекчой. – А теперь мало.

    – Ну, нас побьете, другие придут.

    – Ну, может, придут. А может, кончатся.

    Помолчали.

    Потом Дежнев усмехнулся:

    – Скажи брату: пусть несут ясак. Так зарежем тебя, а понесет ясак, всем выгодно. Каждому дам подарки. Мирно жить будем.

    – Кивающий сердит, – качал Чекчой головой. – Пошли человека к уединенному зимовью.

    – Почему думаешь, что брат придет с миром?

    – Ну, так чувствую.

    – Ну, пошлю человека, – осторожно кивнул Дежнев. – Ну, поверю тебе, отправлю трех человек.

    – Одного, – показал Чекчой кривой палец.

    – Одного погромят, – сомневался Дежнев, выставляя три пальца.

    – А троим не поверят, – сомневался Чекчой.

    Казакам Дежнев объяснил, что отправляет Лоскута проводить Данилу Филиппова, идущего на реку Анюй. «Твоею, государь, строгой наказной грамотой, – жаловался Дежнев в тайном письме, отправленном с Данилой, – велено смотреть, чтобы в новых острожках и по иным зимовьям пива и браги, блядни и воровства отнюдь не было, и зернью б служилые люди не играли, и государева жалованья, и пищалей, и платья с себя не проигрывали. Только дерзкий Михалко Стадухин того совсем не делает, у него ни в чем порядку нет. Вот хвалитца со товарыщи опять идти громить местных мужиков ходынцев и анаулов. А плохо то есть. И если сбудется, то нам после такого государеву ясаку совсем не с кого будет брать…»

    Только Дежнев да аманат Дежнева знали, куда пошел Гришка.

    С Данилой Семейка отослал в Якуцк для опыту пуд лучшей заморной кости – зубу рыбьего. Считал, лишний человек в опасном пути – только помощь, потому и отправил с Данилой Гришку. А казаки все равно роптали: у нас людей мало. У нас после Мишки Стадухина каждая рука на учете.

    Так и было.

    Не с добром пришел на Погычу Мишка Стадухин.

    Огненным боем ужаснул дикующего князца Негову и его скромных анаулов. Еще больше ужаснул князцев Чекчоя и Энканчана – ходынцев. И князцев Леонта и Подонца ужаснул с их чюванцами. И Кеоту – родного брата Неговы. И дальнего князца Лулая, и ближних Когюню и Каллику. Даже незамиренных Обыя и Чуванзая, никого никогда не боящихся, распугал. В большой грубости шел. Привык везде быть первым. Всегда приносил первым странные вести. Вот-де на востоке, говорил, сам знает, впадает в море еще более новая река, чем Погыча, вся густо заросла деревьями. На зеленых берегах пасутся быки и свиньи. В закрытой гавани стоят круглые китайские корабли. Там месяц не бывает ущербным, и кукушка не перестает куковать. Там деревья не падают, и мужики ходят в теплых штанах синего василькового цвета.

    При долине куст калиновый стоял…

    Перевалив Камень, Стадухин вышел на Погычу и на реке Майне увидел русский острожек. И не в теплых штанах синего василькового цвета ходили там мужики, а в грубых ровдужных кафтанах. Как так? – возмутился. Из далекого Заносья еще никто не возвращался. Уходящие полярным морем на восток не оставляют за собой следа. А Семейка – вот он! Сидит сычом на новой речке. И чертежик показывает, составленный на досуге. На том чертежике по веселой воде плывут киты, угадываются очертания других земель. «Да зачем нам знать ход китов?» – обиделся Стадухин. «А это, – объяснил Дежнев, – все, что мы знаем».

    Год назад, плавая в ледяном море, Стадухин сам видел под страшным Шелагским носом обломки русского коча. А на берегу нашел обрушенную полуземлянку, в ней – трупы мерзлые, мхом поросли. Так решил – Семейкины люди. А он – вот он! Сидит в острожке. Узнав, что в казенке еще томятся плененные аманаты, совсем рассердился Стадухин. Пошел по стойбищам, жестоко убивая дикующих огненным боем и сабельками. В отсветах пламени шел, как в крови. Собаки с воем от него бросались. Семейку, решившего с ним встретиться, принял, сидя на пне.

    Выступил на поляну перед сожженным стойбищем широкоплечий человек.

    Из-под шапки – русый чуб. Лоб помечен мелкими оспинами. Щеки ввалились, то ли от усталости, то ли зубов не хватало. Прихрамывал на левую ногу, это Дежнева на Яне в сорок первом году хмурые ламуцкие мужики каменными стрелами дважды отметили. А в апреле сорок второго на Омолоне в ту же ногу ранили Дежнева тунгусы. А летом сорок третьего омоки на Колыме железной стрелой попали в голову. Весь изранен, многое видел, а вышел к Стадухину смирно.

    При долине куст калиновый стоял…

    С Дежневым явилось несколько человек. Лица смирные, но суровые.

    – Не гораздо, Мишка, делаешь, – рассудительно сказал Дежнев, сняв шапку. – Нельзя громить людишек ясачных. Они под шерть пошли, давно государю служат.

    – Врешь! – возразил Стадухин.

    – Не вру. Они ясак нам несут. Мы в казенке держим их аманатов.

    – Ясак, говоришь? Аманатов, говоришь, держишь? – нехорошо ухмыльнулся Стадухин. – А вот крикни иноземцев. Прямо сейчас крикни. Я знаю, тут многие от нас попрятались. Вот крикни. Если правду говоришь, они тебе поверят и выйдут.

    Дежнев крикнул.

    И правда, пришли на крик два робких родимца.

    Выросли из травы, как два одушевленных гриба. Явились как бы ниоткуда, но в подарок прихватили собольи ополники – бедные выделанные шкурки, ничего другого не имели. Совсем бедные шкурки, зовут такие недособолем. Обидевшись, теми ополниками Стадухин хлестнул Семейку по лицу:

    – Худяк ты!

    Видно, чувствовал, что немногочисленные люди Дежнева просто так в драку не ввяжутся.

    – Худяк! – кричал. – Впустую сидят твои аманаты! Сам обленился, и люди от рук отбились. Не государеву казну пополняете, а сами по себе мелкими сетишками пробавляетесь у реки! Живете в лесу, молитесь колесу, телегу за мельницу принимаете!

    Гришка Лоскут тогда сильно удивился: почему так смирно стоит Семейка перед разъяренным Стадухиным? Ведь прикащик Погычи. Ведь Необходимый нос обошел. Ведь бывал в разных сражениях, невиданное видал. Почему же стоит перед Стадухиным так смирно? Боится огненного боя? Или просто боится? Не случайно имя взял от дежни. Есть кадка такая, в ней кислое тесто ставят.

  

  
    Глава II Мертвый князец

    Лунный свет, мерклый.

    Вниз по реке далеко видно – пустыня.

    И вправо, и влево от уединенного зимовья – пустыня.

    И так на многие версты во все стороны. Только снег да камень. Лишь иногда встретится место, где пар идет неведомо от чего, и на том месте зимою снег не живет. Оставайся на Руси, покачал головой Гришка, так и не ведал бы, насколько пространна земля. От Якуцка до белокаменной ходу два года, не меньше. А ведь и дальше Якуцка люди живут.

    Вот свист в ночи.

    Вот еще рыба исчезла.

    Висели в холодных сенках два жирных чира. Гришка берег такую вкусную пищу для самого скучного дня. Известно, лежалое мясо олешка тяготит, отдает пресной пеной. Всей радости было у Гришки – построгать ножом мерзлого чира. Но пропали рыбы. Сейчас, не закрывая дверь, всматриваясь в лунные снега, вспомнил, как дядя жаловался в Соликамске. Вздумалось ему боронить огород, а вышло на Миколу. Кто же боронит на Миколу? Грех. А дядя решил. Привел послушную лошадь, вышел совсем на огород, а из куста черемухи кто-то дохнул на дядю: «Ну никак нельзя сёдни боронить! Ты же пойми, Микола сёдни!» Как бы даже без особой строгости голос, а дядю долго потом лечили. И сейчас, слышно, недоволен умом.

    Вот кто унес рыбу?

    Дикующие родимцы Чекчоя да Энканчана, конечно, всё едят, даже соболя. И из соболя же носят платье. Идут, богатая шерсть по земле волочится. Но просто так чужую еду брать не станут. Не принято у них. Многого не умеют. Например, не считают, а пальчат. Спросишь строго: «Ну, как много имеешь живой еды – олешков?» Ответят: «Ну, так много имеем, что и пальцев нет столько».

    Спросишь строго: «Вон пасется живая еда – олешки. Там сколько?»

    Олешков пасется пять, так и отвечают: «Как пальцев на руке».

    «А там?»

    «А там числом две руки».

    Быструю птицу бьют в лет, тучных моржей колют спицами, кочуют по любой снежной сендухе. Когда смирны, серебро любят. Носят серебряные бляшки на платье, живут в земляных юртах, как черви. В носу у самого малого князца – синие бусы. Если удивляются, говорят: «Кай!» Зверя не боятся, только духов злых боятся. Сами не возьмут чужую еду. Так кто же взял тех чиров?

    Проводив Данилу Филиппова, Гришка остался один.

    До русского острожка – три дневных перехода. Дежнев знал, кого посылать в ледяную пустыню. Гришка Лоскут задиковавшему князцу был почти родимцем. Ровно год назад в такое же вот время выходил, вырвал из рук у смерти названного князца. Как раз вот здесь, в этом уединенном зимовье. А вместе с дикующим поднял на ноги Павлика Кокоулина – Заварзу по прозвищу. Как брали со Стадухиным крепкий анаульский острожек, так в том погроме порубили Энканчану плечо и шею. А Павлика в свою очередь дикующие ранили – копьем в голову и в руку. Заварза на Погычу пришел с Мишкой Стадухиным, как и сам Лоскут. С Мишкой хотел и вернуться. Только после таких ужасных ран – как? Все тогда сказали: не жилец, Заварза! Все качали головами: вот вроде ворочается Павлик, даже стонет немного, а все равно не жилец.

    Стадухин груб, но грамотея Павлика уважал. Сказал Гришке:

    «Наверное, оставлю тебя с Заварзой. Выходишь?»

    Лоскут врать не стал:

    «Если Бог поможет».

    А сам обрадовался. Давно подумывал отколоться от Стадухина. Устал от него. Стадухин ведь как живет? Он увидел живое, сразу кричит – гони! Не успеваешь беречься от стрел и гнева дикующих.

    «Только смотри, Гришка, – предупредил Стадухин. – Долго на Погыче сидеть не стану, мне рядом с Семейкой скушно. И тебе станет скушно, если к нему приклонишься. Скуп, скареден. Так что, подняв Заварзу, догоняй нас».

    Помял бороду, хмуро глянул на бессильно распластанного на понбуре Павлика, на валяющегося рядом полярного князца. Большая разница. Дикующий смугл кожей, а Павлик бел. У Павлика волос рус, а у дикующего как вороново крыло. Павлик не дышит почти, а дикующий совсем при смерти.

    «Ну, попробуй».

    И остался Гришка с двумя ранеными.

    Это в далеком острожке – русские. Это в далеком острожке на Майне – деревянные избы, конопачены мхом, корьем крыты. Это там теплая казенка для аманатов, крепкие амбары на столбах для мяхкой рухляди и съестных припасов. А здесь – пусто. И Павлик долго валялся без памяти, только потом начал понемножечку отходить. И дикующий вел не лучше – хотел умереть. У дикующих исстари так ведется: коль занемог, стал немощен, объявляй: хочу умереть. Родимцы такие слова поймут, нисколько сердиться не будут. Соберутся, как на праздник, принесут богатые подарки, приготовят вкусное мясо, пожелавшего смерти участливо посадят у стены. Сиди здесь, скажут. Сиди на почетном месте. Начнут уговаривать: ты не умирай, ты не уходи, не надо тебе уходить, тебе надо жить, жизни радоваться! – а сами страстно ударят копьем со спины. Прямо сквозь тонкую ровдугу шатра ударят. Для точности еще до праздника нарисуют снаружи белый кружок на ровдуге – куда ударить, чтобы попасть родимцу под левую лопатку, не промахнуться.

    Гришка тоже уговаривал печального князца: «Ты, Энканчан, живи. Зачем тебе умирать? У нас все не так. Мы убогих не убиваем. Видишь, у нас стены из дерева? Копьем не проткнешь».

    Пока выхаживал раненых, Стадухин сшел с Погычи.

    Не вытерпел в нестерпимой гордости, что не первый пришел на новую реку, какой-то Семейка первым там оказался! При удобном случае не преминул бы согнать с реки силой, но часть казаков – Васька Бугор, да с ним Семен Мотора, и еще люди – переметнулись к Дежневу. Тот их принял, но увел на Пенжину. Догадывался, что не простит Мишка. Наверное, начнет стрелять, пороховым дымом понесет в сендухе. Если бы не ударившие лютые морозы, и совсем бы увел людей, но такие ударили холода, что вернулся. К счастью, Мишка ушел.

    Павлик Кокоулин, прозвищем Заварза, тем временем накапливал силы, даже стал садиться на понбуре. Охая, испуская жалостливые стоны, достигал скамьи возле печки. Стонал, но стриг глазами в сторону полярного князца, который тоже помаленечку начал вставать. Встав, устраивался у окошечка.

    «Родимцев высматривает», – стриг глазами Павлик.

    «А ты б на его месте не высматривал?»

    «Да ты что говоришь? Кто он, а кто я? Он язычник!»

    Дивился нехорошо:

    «Может, это он и ранил меня в том съемном бою? Я ведь, Гришка, ничего не помню. Ну побежали… Ну кричал я, махался топором…»

    Косился на дикующего: «Вдруг правда он?»

    Маленькое личико Заварзы становилось огорченным:

    «Ты, Гришка, не верь дикующему. Мало ли, что сидит на скамье смирно. И хищные звери так умеют. Особенно змеи. Посмотри, Энканчан совсем как змей. Полежит, а потом ужалит».

    При долине куст калиновый стоял…

    За десять дней сидения в уединенном зимовье Гришка сильно устал.

    Сейчас, ничего не увидев, перестал таиться. Тянуло смотреть в сторону непонятного розоватого пятна на снежном склоне. Вот что за пятно?.. И куда рыба пропала?.. И почему свист в ночи?.. И где затаился полярный князец?.. Осторожно обошел зимовье. Снег мерзлый, порхлой. Следов никаких.

    Вернувшись, поддержал огонь в очаге.

    Пахнуло теплом, потянуло дым в проушину над головой. На бревенчатой стене выступили мутные капли. Одна, серая, упала на горячий камень, зашипела. Почему-то вспомнил, как Дежнев обещал: «На скуку, Гришка, не жалуйся. Скука тебе будет оплачена. Рыбьим зубом. Терпеть умеешь».

    Это точно.

    Терпеть Гришка умел.

    Когда-то гнали в Сибирь – терпел. Искал носорукого на Большой Собачьей – всяко терпел. В уединенном зимовье терпел – с Павликом Кокоулиным, прозвищем Заварза, да с Энканчаном, прозвищем Кивающий. Когда дикующий все-таки расхотел умирать, впал в тоску Павлик. На расспросы стал признаваться, что боится дикующего, а еще сердце томит по бабе. Признался, что оставил в Нижнем колымском острожке красивую бабу. С собою в поход не возьмешь, вот и оставил на твердого человека. Зачем бабе простаивать? Есть, намекал, в Нижнем острожке некий кривой Прокоп. Вот ему за ссуду на подъем временно оставил бабу. Шмыгал маленьким носом: от бабы, конечно, не убудет. Прокоп хоть и кривой, да ладный, – как бы, наоборот, не прибыло. Зажигаясь от таких мыслей, поносно начинал кричать на Семейку. Вот, дескать, обустроился на реке, не пошел с поклоном к Стадухину. Сейчас, смотришь, были б в Нижнем, и Павлика никто бы не ранил.

    Гришка возражал: «Ты это зря, Павлик. Это ты неверно говоришь. С погромом на Погычу прошел Стадухин. Ты не Семейку, его ругай».

    Павлик сильно впадал в тоску, накручивал себя: вернусь в Нижний, от кривого Прокопа выйдут прижитки? И как правильно считать долг кривому за активное пользование бабой?

    «Как-нибудь насчитаешь».

    Гришка не сердился на Заварзу.

    Считай, Павлик от смерти спасся. Теперь следил за дикующим.

    Энканчан часами стоял на коленях у низкого окошечка, молчал, будто что-то видел. Гришка толкал князца, заставлял садиться. Заставлял есть. Заставлял пить кипяток, настоянный на сендушной травке.

    – Мэй! – показывал рукой. – Садись рядом.

    Дикующий как бы и не понимал Гришку, но слушался.

    Сперва, наверное, от слабости, потом по привычке. Позволял обмывать раны, скрипел зубами от боли, хотя ни разу не застонал. Павлика не замечал. Лежал рядом на понбуре, а как бы не замечал. Гришка от этого беспокоился:

    – Ты не молчи, Энканчан. Будешь молчать, все слова забудешь.

    Сердился:

    – Ну, зачем молчишь? Встанешь на ноги, отправлю в сендуху к родимцам. У них тоже не вспомнишь слов?

    Энканчан молчал.

    Не видел ни Павлика, ни Гришку.

    Ничего не видел, только что-то свое особенное видел.

    Озабоченный Лоскут даже от Павлика начинал отмахиваться: мол, отпади со своей бабой! Мол, губы не стираются, не уест ее Прокоп! Уговаривал князца:

    – Ну, Энканчан, чего? Ну, погромили родимцев, сожгли стойбища, ну так что? У вас и раньше такое случалось. Правда? Вас и раньше громили. То чюхчи громили, а то коряки.

    Втолковывал:

    – Ты начни говорить! Тебе обязательно надо вспомнить слова, а то ты даже кивать перестал. Вот пойдешь к родимцам, расскажешь: пришли добрые русские на Погычу. Большие таньга с огненным боем. У рта мохнатые!

    – Ты зря уговариваешь, – злобно сплевывал Заварза. – Видишь, Кивающий духом изошел. Не зажигает его на живое. Заяц-ушкан пробежит под окном, он не вздрогнет. Я про баб говорю, он не слушает.

    Ярился:

    – Терпеть не могу!

    – Господь терпел, и ты терпи, – втолковывал Гришка. И ласково протягивал Энканчану чашку. – Хэ, друг. Вот чай горячий.

    Дикующий князец чашку брал, но молчал.

    Волосы черные, отливают синим. Голова круглая, крепкая, если не разбили ее топором.

    А Гришка раздувал вывернутые ноздри:

    – Ты, Энканчан, не молчи. Я знаю, что ты сердитый князец, но ведь раньше знал русские слова. А не хочешь по-русски, хотя бы по-своему лопочи. Я твоих родимцев немножечко понимаю. Я же не чужой, поставил тебя на ноги. Мне обидно, что ты молчишь.

    Слыша такое, Павлик тряс бороденкой. Не верил, что Гришка всерьез собирается дружить с дикующим. Жалобился: ты это зря! Он все равно сбежит! Встанет на ноги и сбежит.

    Поев жирного, дикующие обычно вытирают руки о мохнатую подошву сапога. И Гришка на Погыче так привык. Однажды сидел в сапогах, у которых подошва голая – из лахтачьей шкуры. Поел жирного, потянулся к сапогу, а подошва не мохнатая.

    Покосился на Энканчана. Тот промолчал, потом ногу поднял: вытри.

    – Видишь! – обрадовался Гришка.

    Даже накричал однажды на Павлика. Заварза робок, а замахнулся на Энканчана. Князец, чего-то там доев, решил общий котел сполоснуть. Помочился в него, как привык на стойбище, а Павлик не понял.

    Оживал Энканчан. Гришка качал головой:

    – Уйдет теперь Кивающий.

    – А ты не отпускай. Сажай, как аманата, в казенку!

    – Нельзя, Павлик. Опасно держать при себе такого сердитого.

    А дикующий и правда ушел. Однажды утром. Даже не сказал аттау!

    – Нож зачем дикующему дал? – злобно тряс Заварза маленькими кулачками. – Теперь ходит дикующий с ножом. Такой с железом опасен.

    При долине куст калиновый стоял,на калине соловеюшка сидел,горьку ягоду невесело клевал…В морозном тумане низко и страшно завис шар солнца.

    Издали розоватое пятно на снежном склоне показалось Гришке немного растянутым, будто это дед сендушный пометил место мочой, или сердитые бабы-пужанки, упырихи железнозубые, рвали там кого, хотя бы и зайца. На коротких лыжах сбежал в вымороженный распадок, елочкой поднялся по склону. Скинув вареги, подул на озябшие пальцы. Подумал с завистью: сейчас в острожке казаки чай пьют, закусывают оладьями-барабанами. Артюшка Солдат, человек незлобивый, с черной звездой во лбу от удара анаульской стрелы, блаженно улыбается, показывает казакам литую из серебра бляху. Тяжелая, с русским двуглавым орлом. Показывая эту бляху, Артюшка проявляет приязнь, только ядовитый Евсейка Павлов, маленький, скуластый, взвитой, как пружина, все равно скалится: чего, мол? Такая мелкая вещь. Позже пропьешь в кружале.

    За Артюшку вступается Фома Пермяк.

    Этот неразговорчив. Пришел на Погычу с Дежневым, обогнул на коче Необходимый нос, не умер, как многие другие. Фома Пермяк всегда вступается за Артюшку. Мало ли, говорит, что кожами несет от него. Всего семь лет прошло, как оставил Солдат кожевника в русском городе. А работал на него с детства, отсюда и запах несвежих кож.

    Гришка ревниво вздохнул: чай пьют.

    Если кто вспомнит про Лоскута, то так, случайно.

    Известно, ушел проводить Данилу Филиппова. А он вовсе не там, где они думают. Он бежит на лыжах по снежному распаду, дует на озябшие пальцы.

    Пятно приближалось.

    Видел уже, что как бы выемка раздута ветром. Издали – продолговатая. Будто розоватым снегом нанесло. Или неосторожная тучка, отмеченная Солнцем на закате, опустилась в снег, да так и осталась. Бежал, крутилось в голове: а зачем понадобился Семейке полярный князец? Не затем же, чтобы угодить болтливому Чекчою. Какая-то тайна в этом. С Кивающим не сильно договоришься. Кивающему легче зарезать, чем сказать слово.

    Думал так, а сам встал как вкопанный.

    Увидел: в открывшейся неглубокой выемке, правда припудренный нежным розоватым инеем, совсем как живой, лежал на боку искомый полярный князец Энканчан, прозванный Кивающим. Лежал покойно, даже подобрал правую ногу к животу. Известно, от смерти нет зелья, но Гришка страстно перекрестился. Жалко стало, что все получается не так, как мечтал Дежнев. Да и сам ведь не раз мечтал, что толкнется Кивающий в уединенное зимовье:

    – Мэй!

    А Гришка спросит:

    – Кто там?

    – Ну, это я.

    Мирно сядут на корточках друг перед другом.

    – Ты пришел?

    – Я пришел.

    – Что видел?

    – Разное видел.

    – Что слышал?

    – Разное слышал.

    Князец Энканчан ведь не немой, он просто забыл слова. Ударили топором по голове, по плечу, вот он и забыл, все сразу выскочили. А в уединенном зимовье вспомнил, только не стал говорить из-за Павлика. Сразу не полюбил Заварзу. А сейчас Павлика нет, Энканчан придет, станут негромко говорить, неторопливо рвать вяленое, другого нет, мясо. Попив чая, протянет Гришка малый колокольчик-ширкун. Князец вскрикнет радостно:

    – Како-мэй! Нет ни у кого такого!

    Гришка важно кивнет. Нет ни у кого такого во всем Заносье.

    А Энканчан еще радостнее вскрикнет:

    – Кай! Теперь много буду иметь такого!

    Вот тогда Гришка важно насыплет в широкую ладонь князца кучку голубого одекуя-бисера. А для пущей дружбы протянет железный нож-палемку. Такое Семейка специально разрешил как прикащик. Спросит важно:

    – Дружить будем?

    – Ну, будем.

    – В мире жить будем?

    – Ну, будем.

    – Родимцев приведешь?

    – Ну, приведу.

    – Всех приведешь?

    – Многих.

    – Ясак давать будешь?

    – Ну, буду.

    Так мечтал Гришка.

    Но в сухой, непонятно от чего образовавшейся розоватой выемке действительно скорчился незамирившийся князец. Подтянул правую ногу к животу, по-детски обнял колени руками. Припудренные розоватым инеем волосы тонким крылом упали на лоб. Лицо объедено мышами. «От внезапной смерти без покаяния всех нас избави», страстно пробормотал Гришка. Вот, пожалел, жил дикующий князец. Вот жил незамиренный. Незнаком с Богом, не крещен, молитвы не для него сложены, а все равно жалко. Зачем поднимал на ноги дикующего, если тот все равно рядом помер? Как такое случилось? Ведь вмерз в лед, сабелькой не вырубить.

    Внимательно вгляделся: Энканчан ли?

    Присел на корточки. Долго смотрел, не касаясь мертвого.

    Сперва узнал ровдужную парку. По скулам, объеденным мышами, тоже видно, что ходынец лежит в снегу. Коряцкие люди тоже иногда сюда заходят, но они – рослые, широкоплечие. Они брови имеют угрюмые и густые, а лица густо вышивают. Нитку, пропитанную сажей, проводят иглой под кожей, вся сажа там остается. А здесь ходынец лежит. Объеденный мышами лоб в инее, рукав ровдужной парки слегка подпален. За прошлую зиму Гришка хорошо запомнил старую, много ношенную парку Энканчана, не мог ее не узнать. Вот задрать бы рукав, взглянуть на знакомые ужасные шрамы, но заледенел рукав.

    Осмотрелся. Длинная выемка, задутая розоватым снегом, тянулась от мертвого князца аршина на три. Может, перемешан снег с кровью, а может, что другое. И на вкус – непонятно. Вот ждал, ждал князца в удиненном зимовье, еще сильнее огорчился Гришка, а он рядом умер. Теперь не даст Дежнев ничего за это сидение среди пустых снегов. Раз не приведет Гришка дикующего князца, значит ничего не даст. Прижимист Дежнев.

    Бормоча про себя, забросал князца снегом.

    Мир Кивающему. Сам дикий и земля дикая.

    Пусть лежит. Родимцы наткнутся, придумают, что с ним делать.

    Положив крест, скользнул со склона. Утро мрачное, отворачивал голову от ветра. До острожка на Майне – три дневных перехода. Кончилось сиденье в уединенном зимовье. Пора в острожек. Страшно жалел князца. Оно, конечно, дикующий, но ведь тоже жил!

  

  
    Глава III Дымы над острожком

    В условленном месте Лоскут вышел на урасу.

    Стояла она в неприметном месте. Только Семейка Дежнев умел вот так чуть наклонно, под ветер, таким хитрым узлом схватить ремни на жердях дымовой проушины. Значит, ждал. Значит, не доверил встретить Лоскута даже Солдату – верному своему Артюшке, насквозь пропахшему кожами.

    Гришка усмехнулся. Сам прикащик Погычи ставит для него урасу!

    Только что толку? Семейка скуп. За пустое возвращение ничего не даст. Терпи не терпи, ничего не даст. А терпя и горшок надсядется.

    Раздул огонь. Зола в очаге была еще теплая.

    Поставил шалашиком сухие щепки, зябко вытянул руки.

    Закашлялся от дыма, но уже потянуло теплом, и Гришка расхотел выходить из урасы. Просто пригнул голову, – не хотел терять нисколько тепла. Да и чего выходить? И так знал, что увидит с заснеженного берега. Впереди – река широкая, запорошенная снегом. Вдали другая, зовут Майна. И дальняя протока видна – Прорва. Весной бешеная. С шумом несет целые тополи, выдранные с корнями, трупы дохлых олешков, щепу, льдины. Что упало в воду, все несет.

    Истинно – Прорва.

    А если присмотреться, если козырьком приставить ко лбу ладонь, то вдали за реденькими ондушами, за тощими рощицами зимних тополей можно увидеть дымы русского острожка.

    Там несколько низких деревянных изб.

    Там деревянные же амбары на столбах, чтобы понапрасну не дразнить зверя.

    А на берегу – три простых мореходных кочика, аккуратно поставленные на городки, на клетки из бревен.

    Избы…

    Казаки…

    Все рядом…

    Только нельзя идти. Семейка ждет Энканчана, уверен, что Гришка приведет князца, потому и поставил урасу вдали от острожка. Сперва сам расспросит, потом представит Кивающего казакам.

    Подсушив одежонку, вышел на мороз.

    Леденило ветерком щеки. Оттого еще сильней захотелось к людям. Потолкаться, пошуметь, благодушно прикрикнуть на ядовитого Евсейку, подразнить пугливого Павлика: ох, дескать, совсем сносится в Нижнем твоя баба с кривым Прокопом. Понимающе перемигнуться с Анисимом Костроминым. Этот всегда занят каким небольшим делом – то кость строгает, то строит веселые фигурки. В будущем мыслит себя целовальником. Не меньше.

    Так устал, так натерпелся, что обрадовался бы даже Заварзе.

    У Павлика вся жизнь в бегах. Родился на Белом море, там бы ему и помирать, да вот закинуло на край света – на новую реку. Кокоулин-старший, Иван, сын Михайлов, смирно сеял рожь на большой монастырской пашне, растил коноплю. Был богомолен, строг, Павлика аккуратно водил ко храму. Храм ветхий, но образов столько, что хоть гордись. И Деисус сидячие, на празелене, и старинная Пречистая Богородица на престоле, и местные – Михаил-архангел да Илья-пророк. А на престоле – Евангелие княжеское, дадено местному священнику за порукой. И дом Кокоулиных не был пуст. В стойлах – три коровы, две лошади на выгоне, всякая живая мелочь, покосу на тридцать копен. От пашни и от скота Кокоулин-старший отвлекался только на море – на вкусную рыбу. Тут, прямо скажем, слабость была. А черт, он чует слабость. Однажды после сильной осенней бури вышел Иван с Павликом в море. Привычно обогнул на парусе три недалеких мыса, а за четвертым в узкой малоприметной бухточке неожиданно увидел – корабль!

    Выбросило на берег немецкое судно.

    Конечно, закидало песком, в борту зияла дыра, обе мачты сломлены, во всем ужасный погром. И из людей – никого, только два утопленника.

    Ну, этих предали земле. Пробились к товарам. Обомлели, когда пробились. Отец поклоны не успевал класть. Чего только не оказалось на судне! И разныя тяжелые шелка, и мягкая камка, и китайка. А из бумажных – киндяк и миткаль. А еще больше сукон – аглицкое, лундыш, фряжское, ипрское, зуфь, греческое. Некоторые подмокли, но многое сохранилось в целости.

    Двое суток, приготовив немного пищи, отец и сын перетаскивали тяжелые штуки тканей в тайную сухую пещерку, надежно скрытую от человеческих глаз. Потом замели все следы, будто ничего не было.

    Кокоулин-старший в те дни будто в огне горел. То падал на колени под образа, молился страстно, то с тою же силой уклонялся в кружале с выбранного божеского пути. И все повторял одно и то же, повторял счастливо: «Ох, Павлик! Надо тебе расти!»

    То ли прознал кто?

    Однажды, когда Павлик копался в огороде, нагрянули в дом стрельцы, заломили отцу руки. Издали увидев такое, Павлик сердцем обмер и понял: надо бежать.

    И побежал.

    Сперва просто в степь.

    Потом в сторону Сибири.

    В голове билось: отец – молчун, отец ничего не скажет стрельцам. Он сильный, не боится боли, выдержит даже на дыбе. Помнил слова: «Ох, Павлик, Павлик! Надо тебе расти!» Верил: вот вырасту, вернусь, раскрою тайную пещерку, окажется немецкое добро в хороших руках.

    Леной-рекой поднялся с попутчиками к Усть-Куту.

    До Покрова трудолюбиво, как учил отец, трудился на заимке зажиточного, но грубого мужика по прозванию Сверчок. Сильно болел от холодов, колени распухли, хозяин бил Павлика. В нарастающей немощи совсем было раскаялся, решил постричься, выдать какому монастырю спрятанные немецкие богатства, да не успел. Случайный прохожий с Пинеги, знавший Кокоулина-старшего, начал вдруг опознавать Павлика. Страшно подкарауливал за углом, строил умные глаза, спрашивал загадочно: а не идет ли Павлик домой? А не слышал ли про отца? Подмигивал странно.

    Павлик снова бежал.

    Жил в Кетском и в Енисейском.

    В Илимском остроге поверстался в казаки, оттуда перевели в Якуцк. Там с Васькой Бугром да с Ивашкой Реткиным – казачьими десятниками – бунтовал против воеводы Василия Никитича Пушкина.

    Все знали: раньше был воевода Головин, всех головней прокатил. А потом приехал воевода Пушкин, так стало еще пуще. От нового воеводы не спасала даже церковная ряса. Одного неугодного батюшку много раз держали под стражей, отпускали только на время служб. А казака Матвеева сковали в колоде большой нашейной цепью и, как медведя, водили в застенок, где поднимали на дыбу.

    Боясь жить при таком страстном воеводе, Павлик Кокоулин, уже получивший прозвище Заварза, с другими казаками отнял у некоего промышленного человека кочи, пограбил казенные хлебные запасы и стремительно бежал в Нижний острожек на Колыму. Понятно, что затеяли бучу Бугор с Реткиным, Павлик просто под рукой ходил. Из Нижнего, оставив бабу, ушел на новую реку Погычу с отрядом известного Семена Моторы. Так и носило Павлика от сильного к сильному. Сперва служил при Бугре, потом при Mоторе. Потом жадно льнул к Стадухину, писал изветы на Семена Мотору. Правда, Моторой был прощен – за слабость. И вот приткнулся к Дежневу. Служил как бы подьячим: вел дозорные книги, сочинял отписки.

    Заварзу жалели. Человек ростом с собаку никому не в тягость.

    Только Гришка Лоскут, прознавший тайну, дивился: у тебя, Павлик, на Белом море богатые шелка да сукна гниют в тайной пещерке, в Нижнем острожке бабу твою пользуют, а ты бежишь, бежишь и остановиться никак не можешь.

    Потоптался перед урасой.

    Смеркалось. Помаргивали звезды.

    К ним не присматривался: небесная механика только тревожит.

    Вот если бы Энканчан был со мной… Сплюнул. Мертв князец, мертв. Мыши лицо объели… Ох, Стадухин, подумал. Ох, горазд махать сабелькой. Сам ушел, погромив ходынские стойбища, а как быть казакам Дежнева? Ждать в грудь стрелу? Вот ляжешь в чужой земле, кто вспомнит? Кто пожалеет: вот был, мол, такой Гришка Лоскут, ноздри вывернуты, человек беспутный. Самого воеводу Пушкина брал за груди.

    Ладно. Голову пусть ломает Семейка. На то и прикащик.

    Поднялся на край высокого берега. Знал, что увидит два, может, три одиноких дыма. А дымов оказалось много! Над Прорвой они вообще стояли в ряд, будто там специально отапливали природу. Даже показалось, что слышит стук топора, но так, конечно, показалось.

    А дымов правда много.

    Подумал: неужто снова кто-то пришел?

    Дернулся схватить лыжи, побежать в острожек, но смирил себя.

    Уговор с Дежневым был твердый: вернувшись из уединенного зимовья, ждать в назначенном месте, людям не показываться.

    Вернулся в урасу.

    К месту ли, нет, вспомнил десятника Степана Свешникова по прозванию Носорукий. Когда-то ходил с ним по пустой сендухе в поисках старинного зверя. В последний раз видел Степана в низах Большой Собачьей. Попрощались так просто, будто завтра собирались свидеться. На коче торгового человека Коткина Гришка Лоскут лежуном, то есть пассажиром за плату, пошел в Нижний. Еще двое шли на том же коче тягунами, оба Гришке сразу не понравились. Один зверовидный, в медвежине, всегда хмур, в правом ухе железная серьга, левое прячет под шапкой. Другой тощее и тоньше, заметно черней, но тоже хмур. Гришка обоим не верил, держался поближе к кормщику, которого немного знал. Может, потому дошел живым до Нижнего, не оказался с проломленной головой в воде.

    Зато в Нижнем радость.

    Прямо на каменистом берегу, под деревянными городками, на которых зимуют обсушенные кочи, увидел плечистого Ваську Бугра, бывшего государева десятника. Бугор обносился, но скалил редкие зубы. Рядом ухмылялся Васька Щукин, зыркал глазами белобрысый Гриша Антонов – все былые товарищи по Якуцкому бунту. Считали, что Гришка в день бунта попал в руки воеводы – теперь гниет в тюрьме или выслан. А может, задран насмерть бичами.

    Не поверили:

    – Лоскут!

    Долго мяли руками, хлопали по плечам.

    А Гришка счастливо раздувал вывернутые ноздри:

    – Таперича я богат! Грегорий меня зовите.

    Шумно радовался. Рассказал, как бежал с Якуцкого.

    Рассказал, как нечаянно пристал к отряду сына боярского Вторко Катаева и потом со Степаном Свешниковым искал холгута, турхукэнни, зверя подземного.

    Перебивал сам себя:

    – Таперича я богат!

    Ударял рукой по колену, дивился:

    – Что вы так кучкой ходите?

    – А так легче.

    – Не боитесь воеводы?

    – Нижний не Якуцк. Воевода далеко, тут мы – сила.

    – А местный прикащик? Не притесняет?

    От кормщика Коткина Гришка знал, что в погоню за бежавшими из Якуцка бунтовщиками отправили на конях и в лодках сына боярского Ивана Пильникова да сына боярского Василья Власьева с вооруженными людьми. Потом Власьева посадили в Нижнем вторым прикащиком.

    – В дороге нас не догнали, – смеялись казаки, – а в Нижнем – это, брат, не в Якуцке. Здесь прикащик сам нас боится. Мы – народ балованный. Нам ведь убить человека легче, чем зверя.

    Смеялись:

    – Ты сам думай, Гришка!

    Гришка кивал. Нехорошо посматривал на тягунов, как раз покидавших коч торгового человека Коткина. Один зверовидный – в черной медвежине, второй – тощий, как бы еще черней.

    – Этих знаете?

    – Ну, люди.

    – Сам вижу, что люди. А какие? Почему в кафтане медвежьем?

    – Нетуть беды ходить в медвежине.

    – Почему с железной серьгой? Почему шапку никогда не снимает?

    – А то его дело, Грегорий. – Васька Бугор сильно потер пальцами переносицу. – Который с серьгой, того, кажется, встречал в Якуцке. Известное дело, почему с серьгой. Зовут Фрол. А шапку не снимает, так другое ухо у него рваное.

    С берега отправились в дом Кокоулина.

    Павлик – маленький, верткий – счастливо стучал себя кулачками в грудь: вот, при хорошей бабе живу! У нее мужик сгинул в море, льдом унесло. Может, выплывет, но, скорей всего, никогда, так что баба теперь при нем. Смешно петушился, выкатывал острую грудь, грозно смотрел на бабу, но в больших глазах – ласка.

    А баба прямо сказала:

    – Ушли бы лучше, жиганы. Я Павлика с вами не отпущу.

    – Да мы и сами пока никуда не идем, – зашумели казаки, хлебнув крепкого винца.

    – Все равно не отпущу.

    – А я и сам уйду!

    Баба заплакала.

    От Павлика перебрались в питейную.

    Пили с махом. После каждой рюмашки Гришка от души раздувал вывороченные ноздри:

    – Славно огорчило!

    Не уставал повторять:

    – Таперича я богат!

    Помнил о мяхкой рухляди, довезенной в аккурат торговым гостем Коткиным и оставленной для пущего сохранения в дворовой клети бывшего десятника Васьки Бугра. Жадно закусывал вареным горохом, обильно политым постным маслом. Так же жадно слушал. Бугор, мосластый, сильный, вгрызался в кость с мясом, стряхивал крошки с бороды. Укорял Павлика Заварзу: богатство надо искать в сендухе, а не у бабы под юбкой. Совсем особенным голосом намекал Лоскуту: мы, Грегорий, бедны, зато в кучку сбились.

    – Елисей Буза, слышал? – намекал. – Простой казачий десятник. Шлялся на полночи пять лет, про него, считай, все забыли, а недавно привел в Якуцк юкагирских князцев Быгалку, Егмунта и Долгунта. А те князцы сообщили, что дальше на восход от Яны течет серебряная река, зовут Нерога. Там в каменных отвесных утесах серебро обильными натеками висит, хоть сшибай стрелой. Дикующие князцы возят то серебро писаным рожам, а писаные отдают им баб и олешков. Вот, может, пойдем к Нероге.

    Гришка кивал, пропускал очередную рюмочку:

    – Ух, огорчило!

    – А Мишка Стадухин тоже пришел недавно, – намекал Бугор. – Он в сендухе услышал от дикующих про Мому-реку. Совсем новая. И люди на ней новые. И нельмы и муксуна в ней бессчетно. А по берегам низкие травные луга. Вот, может, пойдем на Мому.

    Жаловался, пьянея: с тех пор как завели в Нижнем ежегодную ярмангу, в острожке стало тесно. Не хочешь, а подерешься с кем-нибудь. Начиная с августа собираются промышленники с промыслов, всякие торговцы приходят с Лены. Меха, суда, хлеб, соль, сукна, холст, свечи – все богато, как на Руси, только цены не те.

    – Ох, не те! – косил голубым глазом. – Просто страшные цены! Каждому целовальнику прорва работы. Обложить товар пошлиной, скрепить торговые сделки, выдать проезжие грамоты на мяхкую рухлядь. Павлик тоже с этого имеет, потому как грамотный.

    Вздыхал:

    – Ты, Грегорий, теперь богат, а нам как? В Якуцке терпимо, там пуд хлеба – три алтына, а здесь, подумай, тянет на все пять рублев! Как поднять отряд на Мому или Нерогу? Это далеко. Не по шишки еловы.

    Выпили.

    Стало веселее.

    Выбросили за дверь неизвестного человека, хотевшего подсесть к столу. Сказали: это не Москва, где даже рака звоном встречают. Выброшенный вернулся, скромно молчал в углу.

    При долине куст калиновый стоял,на калине соловеюшка сидел…После мертвых одульских стойбищ, после мутной мощной реки, ревущей на перекатах, все дивным казалось Гришке.

    Прислушивался к рассказам.

    Услышал, что ленский казак Иван Баранов ходил на Чондон, там, в горах, нашел простодушных мужиков – дикующих князцев Ларчегу, Тонгылыгу и Чоногу. Через местного толмача научил дикующих покорности, они ясак принесли – соболи добрые, шубы горностальи, бобры, кошлоки. Если бы не Гераська Анкудинов, с которым вместе промышлял, привез бы большое добро. Но Гераська – жиган, он всякой жесточью настроил против себя дикующих. Пришлось рано вернуться.

    – А там же на Чондоне исчез коч торгового человека Егорьева, – особенным голосом намекнул рассказчик. – Говорят, позже выбросило на берег тухлые тела, сильно покусанные рыбами. А может, поколотые ножами.

    Кто-то рядом кричал:

    – Хочу на Погычу! Натты там. У них луки из рыбьего зубу.

    Эхом откликалось в дальнем углу:

    – На Андару хочу!

    Гришка шалел. Пил, не хмелея.

    Широко раздувал вывернутые ноздри.

    После долгого одиночества свет как бы открылся сразу на все четыре стороны. Хочешь, грузи коч и иди на полночь морским путем. А хочешь, собирай отряд, двигай на полдень. Там Китай. Там больше месяца холод не живет, и лед не ходит по реке. Куда хочешь, туда иди. Это только на Русь закрыта дорога. На Руси давно даже самые плохие землицы заняты. Там податями замучают – за трубу, за двор, за лапти, за щи, за бороду. Там безжалостно сорвут с тебя денежки пищальные, ямские, и морской оброк также сорвут. А Сибирью, усмехнулся про себя, напрасно пугают. Сибирь сурова, зато всех приютит. Вот они сидят на скамьях – мезенцы, двиняне, устюжане, кеврольцы, вологжане, пинежцы, пустозерцы. Воля!

    Все чаще поминали Погычу.

    Известия о такой реке первым принес Мишка Стадухин.

    Якобы названная река идет в дальнее море под восток, а потом на север. А живут на Погыче чюхчи, совсем сидячий народ. И есть большой остров. Когда идешь с Лены, то является тот остров по левую руку, немного не доходя до Святого носу. Прямо весь лежит на виду – горы снежные, темные пади. Чюхчи приезжают зимой на оленях одним днем. Копьями побивают морского зверя и везут домой тяжелые моржовые головы – молиться им.

    Постник Иванов подтвердил слова Стадухина.

    Постник сам слышал от дикующих князцев Нечокия, Щенчокия и Чюгая, что есть на восход такая река Погыча. Там на берегах в густых деревьях живут люди – расщепленные пополам. При самом малом шуме стремительно воссоединяются и прыгают в воду, поймать нельзя. А там же живут небольшие карлики. Эти совсем величиною не более руки человека. Трое таких карликов с сабельками в руках ходят на одного гуся. Чуден мир твой, Господи!

    «На Погычу, – пьяно кружилось в Гришкиной голове. – Стадухин собирается на новую реку. Может, прибиться к нему? Он непуглив, возьмет беглого. С небольшими карликами мы управимся, а расщепленные пусть прыгают. Ведь на реке – рыбий зуб, песцы, серебро».

    – Это правда, что Дежнев ушел на кочах в Заносье?

    – Это правда, – кивнул Бугор.

    – Чего ж не пошли с Семейкой?

    – Опоздали. Он быстро шел.

    – И что слышно?

    – Мишка Стадухин говорит, что видел под Шелагским носом обломки большого русского коча. Таких кочей ушло в Заносье шесть, не считая Гераськи Анкудинова. Федот Алексеев, Попов, прозвище Холмогорец, повел отряд. При нем Дежнев, во главе охраны. А где теперь те суда? Кто знает? Вот не опоздай мы, – зло тряхнул головой Бугор, – и нас не было бы.

    Павлик Заварза подтвердил:

    – К Мишке надо клониться.

    Как наворожил.

    Шумно раскрылась дверь.

    Кабатчик суетливо выбежал навстречу. Низко кланялся, просил дорогого гостя в красный угол. Мимоходом столкнул с лавки уснувшего на ней тихого человечка. По незаметному знаку работники выбросили человечка за дверь.

    Мишка Стадухин – плотный, глаза прищурены. В азяме из аглицкого сукна, козлиные калмацкого дела штаны желтого цвета. Под азямом кафтан из китайской камки, препоясан бобровой опояской. Сафьяновые зеленые сапоги, праздничная, отороченная соболем шапка. Презрительно оглядел питейную. Остановился на Гришке взглядом:

    – Чей?

    А уже подсказывали услужливо.

    Вот подсказали: совсем новый в Нижнем человек. Вот прибыл в острожек с торговым человеком Коткиным. Кажется, из беглых, но со своим припасом. Вот сам выпивает и других не отталкивает. Даже кабатчик, зная Гришку, что-то подсказал. Соврал, конечно.

    – Когда не пусты карманы, ум пропить легко, – презрительно заметил Стадухин, прямо уставившись на Гришку. – Если имеешь какой припас, в питейных не засиживайся. Я крепких людей ищу.

    Как бы сам пригласил.

    Васька Бугор сразу ближе придвинулся.

    А Павлик Заварза излишне громко, даже заискивающе засмеялся.

    И от ближайшего стола подсел Анисим Костромин. Жирные волосы стрижены скобкой. Сразу понял, что Стадухин не просто так говорит. Бугор же неустанно в восторге пинал под столом ногу Лоскута: вот, дескать, радуйся, Гришка, если не совсем дурак!

    Вдруг нагло крикнули:

    – Мишка! Зачем беглых берешь?

    Крикнул такое сидящий под узким окном рыжий человек.

    Крупный нос в красных прожилках. Глаза бешеные, смеющиеся. Ворот рубахи вырезан прямо, хитрые вышивки на плечах, пуговицы бронзовые богатые, а длинные рукава собраны в складки, прижаты специальными обручами. Вокруг рыжего сидели пятеро таких же крепких, мордастых. Видно: что скажет рыжий, то они тут же и сделают.

    – Чего тебе, Юшко?

    Рыжий обидно засмеялся:

    – Говорю, беглых зачем берешь?

    – Сегодня беглый, а завтра прощен.

    – Ну, это еще когда! – Нагло посоветовал: – Нас возьми.

    – Ага. Писать на меня изветы?

    – А мы и это умеем!

    – Зачем тебе на Погычу, Юшко?

    – Так живая ж душа. Чает калачика.

    Люди рыжего пьяно, но дружно засмеялись. Затрясли тугими бородами, заперебирали ногами от сильного удовольствия.

    – Вишь, как гладко говорит, – завистливо шепнул Бугор Гришке. – Рыжий, это Юшка Селиверстов, прозвищем Двинянин. Хорошо знает морской ход. Только в постоянной распре с Мишкой.

    Цыкнул на Гришку:

    – Сиди!

    А Гришке драки хотелось.

    При долине куст калиновый стоял,на калине соловеюшка сидел,горьку ягоду невесело клевал…Какой пир без драки?

    Душа пела, как рыжий не понравился Гришке.

    Ишь, придумал! «Беглых зачем берешь?» Гришка потом и вспомнить не мог, как все началось. Даже не помнил, кто первым крикнул обидное. Может, Евсейка Павлов. Он в питейной появился как раз ко времени и сразу показал свой ядовитый ндрав, правильно крикнув Двинянина козлищем.

    Один Стадухин прошел к дверям нетронутым.

    Шел сквозь драку прямой, закосневший, как щука сквозь мутный омут.

    На ходу презрительно щурился: худяки, голь! А рядом сопел Васька Бугор. Рядом возились Гришка Антонов да Васька Щукин. Одним ударом завалили под лавку робкого Павлика. Заварза слегка взвизгивал, потому как его топтали ногами. Потом объявился зверовидный в медвежине – Фрол. Этот все рвался к Лоскуту, но Бугор мешал – с придыханием водил перед собой тяжелой лавкой, оторванной наконец от пола. Сбивал с ног иногда два, иногда три человека. Но до рыжего Гришка все-таки дотянулся. Сразу ударил кулаком в лоб, глаза Двинянина обессмыслилось. Тут-то и взял за бороду. Удобная оказалась – рыжая, мяхкая. Ну, еще запомнил длинные пальцы. На каждом – печатки, золото, серебро.

    Горьку ягоду невесело клевал…

    Вот и закусил соловеюшка.

    Убегали кривыми закоулками.

    Гришке сказали: хоть ты таперича и богат, а спрятаться надо. Один не ходи, даже не выглядывай за дверь. Затащили к Бугру, посадили на лавку. Всем известно, что Юшко злопамятен, не погнушается ткнуть ножом. И жиганы у него те еще. Смеясь, хлопали по спине:

    – Ну, Лоскут! Не растерял силушку.

    Только Павлик всхлипывал, потирая отдавленные ноги.

    – Ты помолчи, – посоветовал ему Бугор. – Бабе жалуйся, не нам. Давай уговорим Гришку пустить борошнишко на общий подъем! Конечно, Стадухин невежлив, но говорит правду: с новой реки убытки разом вернутся. Да и нет для нас, для беглых, других путей. А так хоть станем богаты!

  

  
    Глава IV Гость незваный

    – Гришка!

    Стремительно обернулся.

    Бугор, беглый десятник. Пообносился. Лицо осунулось.

    – Ну? – не подал виду Лоскут.

    – Что видел?

    «Знает про Энканчана? – гадал про себя Гришка. – Знает про Кивающего? Нечаянно набрел на урасу или послан Дежневым, а значит, уведомлен?»

    – Что видел? – повторил Бугор, внимательно осматриваясь. Наверное, искал какие следы. Наверное, хотел понять: один в урасе дикует Лоскут или пришел с кем-то?

    – Мало видел, – ответил Гришка.

    И сам спросил:

    – А ты один?

    – Прикажешь ватагой тебя встречать?

    Не отвечая, Гришка осторожно оглянулся в сторону смутного, многочисленно дымящего, уже почти невидимого в опускающихся сумерках острожка:

    – Зачем дым?

    Бугор тоже оглянулся.

    Видно было, что знает, а оглянулся.

    Смирно таяли дымы в темном небе. Не закрывали звезд, но и не рассеивались.

    – Прибавка людей, – не стал томить Бугор. – Юшко пришел.

    – Какой еще Юшко?

    Бугор недоверчиво усмехнулся:

    – Неужто не помнишь?

    – Ну, знал одного Юшку на Красных Песках, – напомнил Гришка. – Он лодки строил. Хорошие лодки, а сам тихий. Воевода Пушкин скот у него описал. Тих и незаметен был тот Юшко, а одел все новое и пошел на смерть.

    – Это как?

    – Стрелял в воеводу.

    – Дурное дело не хитрое, – не одобрил Бугор. С непонятной важностью прошелся перед Лоскутом по морозно поскрипывающему снегу. – Наш Юшко не такой. Тихостью не отмечен, волосом рыж. Сам стрелять не будет, пошлет умелого человека. Не вспомнил? Кого в Нижнем брал за бороду?

    – Неужто Двинянин?

    – Он, он.

    Кафтан на десятнике потерт, прожжен, шапка пообтрепалась, а вот прогуливался перед Лоскутом как настоящий прикащик – живот вперед, руки на животе.

    Повторил:

    – Он, он.

    «Ну, не судьба Семейке! – про себя огорчился Лоскут. – Не успел отдохнуть от Стадухина, как принесло Юшку. Этот, может, не пойдет с огненным боем по стойбищам дикующих, зато всех, кто попадет под руку, обдерет до липки. Семейка бережлив, осторожен, знает цену всему, а Юшко всех обдерет, лишит казну ясака». Хорошо помнил Двинянина. И шумную драку помнил, конечно, и как таскал Юшку за мяхкую бороду. И помнил, как рассказывали о Двинянине разное. Например, шел однажды в море. Отдерным ветром понесло судно в вечные льды. Торговый гость Афанасий Григорьев, плача, половину запасу и товару выметал за борт, убоясь страшной смерти в пенных валах. Кто упал на колени, кто с молитвой хватался за мокрые снасти, один только рыжий Юшко пил горькое. Вот, решил, вымечу все винцо, тогда и выплывем! Смеялся: да пусть несет, где-нибудь встанем! Трудно понять Двинянина. Он тебе последнюю рубашку отдаст, слезами уважения обольет, а назавтра по изветной грамотке обдерет догола, до липки, под бичи отправит на правеж. Или последний алтын бросит, придвинет к тебе чашку с последним куском, отдаст богатую кукашку, а завтра оговорит бесстыдно, ославит, опозорит, все, что нажил, отберет.

    – Боисся?

    – Кого? – удивился Лоскут.

    – Да Юшку! – важно объяснил Бугор. Что-то с ним непонятное приключилось. Никогда Лоскут не видел бывшего десятника таким важным. – Ты учти, что Юшка нынче в силе. Его нам Господь послал. А то с Семейкой скоро про Русь забудем.

    Гришка удивился:

    – А мы не Русь?

    – Да какая мы Русь? Русь мудрена, а мы так… погычский народец.

    – Много пришло с рыжим?

    – Более тридцати душ, – важно объяснил Бугор. – Если точно, то тридцать два казака и промышленных человека. Даже Гаврилка Алексеев пришел, кормщик. Для него промысел рыбья зуба за обычай, знает морской ход.

    – А зачем Юшке морской ход?

    – Ну как? – еще важнее объяснил Бугор. – Может, обратно морем пойдем? Мало ли. Если возьмем много рыбьего зубу, то заведомо лучше морем. Много ли увезешь на олешках да на собаках?

    – Ты хочешь с Юшкой уйти?

    – С ним, – еще важнее объяснил Бугор. – Он на Погычу пришел не по-воровски. За ним грамота за государевой печатью. Уходя на Погычу, Двинянин свою прибыль заявил в казну – пятьдесят пуд рыбьего зубу.

    – И позволит ему Семейка хозяйничать на своей корге?

    – Какая она его? Разве не государева?

    – Первым на нее ступил Семейка.

    – А сила? – важно и знающе возразил Бугор. – Первый или второй, это кто считает? Главное, иметь силу.

    – Неужто она за Юшкой?

    Бугор важно кивнул. Было видно, что недоговаривает чего-то. И хочет сказать, да не торопится. Что-то, наверное, очень важное. Что-то такое, перед чем все остальное – мелочь.

    – Где был?

    – До Камня дошел с Данилой Филипповым.

    Ответив так, Гришка понял, что не знает об Энканчане Бугор.

    Ни об Энканчане не знает, ни об уединенном зимовье. Видно, Семейка не посвятил бывшего десятника в секрет. Добавил, кивнув:

    – Проводил Данилу до Камня. Потом искал следы дикующих, как просил Семейка. Только нет следов, откочевали, устрашась Стадухина. А песец ушел за олешками. Где вскопан снег копытами, там мышкуют.

    – За этим и ходил?

    – А за чем еще?

    Гришка рассмеялся:

    – Ты скажи, что Юшка привез? Что у него купить можно?

    – Хороший хлебный запас, – с важностью перечислил Бугор. – Некоторые холсты, прядена, кафтаны новые. Свечи восковые, настоящие. Новые вареги, одекуй, медь в котлах, железные топоры, мыло. Даже Павлика Заварзу не забыл. Ты не поверишь, – весело перекрестился Бугор, – Юшка привез Павлику десть бумаги. Так и сказал, что это специально для грамотного. Вот, дескать, слышал, что ушел со Стадухиным на Погычу некий умный грамотей, теперь бедствует при жадном Семейке. Дескать, от самого Стадухина слышал лестные слова о Заварзе. Много чего привез. И все дает под небольшие проценты.

    – Под небольшие?

    – А сам увидишь, – похвалился Бугор.

    И вдруг не вытерпел, забыл про напускную важность, как дитя, весь раскрылся:

    – Нам волю принес Двинянин! Что свечи, что одекуй! Нам Двинянин принес прощение государево! Нас на Погычу Стадухин вел беглыми, а Двинянин принес прощение за якуцкий бунт! Он вслух прочел такую государеву грамотку. Прочел ее перед всеми, не скрыл ни слова. Потом позволил перечесть Павлику. Тоже вслух. Чтобы все слышали и чтобы каждый свое имя переспросил. Той государевой грамоткой даруется полное прощение бывшим ворам и строго вчиняется впредь нести обязательные службы за Двиняниным. Мы, Гришка, на несколько раз перечли грамотку. Знаем теперь, что освобождены от всех вин.

    Повысил радостно голос:

    – Мы снова в служилых, Гришка!

    – И я?

    Бугор замялся.

    Прикинул что-то про себя, потом честно развел руками:

    – Нет, врать не буду. Ты ведь из Якуцка уходил не с нами. На Погычу мы во многом поднялись на твой кошт, но ты в грамотке не упомянут. Там все названы, а тебя нет. Артюшка Солдат назван, Павлик Заварза, Евсейка Павлов.

    – Даже Евсейка?

    Бугор важно рассмеялся:

    – С этим Евсейкой и смех и грех. Сам знаешь, суетлив, каждого достал длинным языком. В Нижнем пьянственным жил житьем, не сходил с кружала. Ушел со Стадухиным, может, тем спасся. Но стал еще суетливей. От Стадухина сбежал к Семейке, потом задружил с Моторой. Бегает от одного к другому, всех держит за козлищ. Вчера кричал на Семейку: самочинно сел прикащиком на Погыче! А когда Семейка хотел зашибить батогом, сбег к Двинянину. Да заодно крикнул на Семейку слово и дело государевы!

    – И что теперь?

    – А ничего, – весело ответил Бугор. – Многие смотрят в сторону Двинянина. Даже те, кто ни в каком воровстве не замешан. Все знают, что Юшка своих не дает в обиду. Так что, Гришка, тебе тоже надо бы повернуться к Двинянину. С Семейкой когда вернешься домой? А тут дело недолгое. Возьмем по лету рыбий зуб и домой!

    Ухмыльнулся дружески:

    – А про рыжую бороду забудь. Мало ли кого брали в питейных за бороду?

    Лоскут отвернулся.

    Холод. Погыча льдом скована.

    Лед покрыт несвежим отяжелевшим снегом.

    Наверное, рыбам тяжело под тем льдом. Их, как людей, водит то к тому, то к другому берегу. Как знать, у какого берега лутше?

    – В государевой грамотке, которую привез Юшко, – совсем добил Бугор Гришку, – еще многое сказано. К примеру, ведать делами на Погыче теперь приказано лично Двинянину. Раньше такое приказывалось Семену Моторе, но его Стадухин подмял под себя, а потом Мотору вообще убили. А первым настоящим прикащиком шел на Погычу Федот Алексеев, только где он теперь? Если честно, то никогда не было у Семейки права садиться на новой реке прикащиком, это он самочинно сел. Так что, Гришка, советую. Клонись к Юшке.

    – Тебя Семейка послал?

    – Ну, он.

    – А говоришь все про Юшку.

    – Смотри, – нахмурился Бугор. – Юшко нынче метит в крупные башлыки. Уже укорил Семейку в несправедливости. Не просто так, а при многих людях. Так что забудь про ту мяхкую бороду и держись с нами. Мы в Нижнем тебе помогли.

    – Ну да… За мою рухлядь…

    – Все равно помогли, – еще сильнее нахмурился Бугор. – Вернемся, отдадим рыбьим зубом. Все скоро будем богатыми. Эта корга, про которую говорит Семейка, тоже не он первый увидел.

    – А кто? – удивился Гришка.

    – Двинянин, когда ходил со Стадухиным в море.

    – Это он так говорит?

    – Ну да.

    – Значит, врет.

    – Да почему?

    – Да разве он ходил вокруг Необходимого носу?

    – Наверное, ходил. Говорит, шли в туманах. А иначе откуда бы знал про коргу?

    – Да от Данилы Филиппова мог знать, – догадался Гришка. – Когда шел сюда, встретил на Камне Данилу. Слово к слову, земля полнится слухами. А прикащик, – сказал, – у нас все ж один.

    – Это кто?

    – Семейка.

    – Ну, тогда говори, что трое у нас прикащиков, – засмеялся Бугор, очень сильно чувствуя свою правоту, правоту вольного свободного человека.

    – Юшка, Семейка. Кто ж третий?

    – Один самочинный – Дежнев. Другой направлен воеводой – Двинянин. А третьего сами казаки крикнули. Не все к Двинянину льнут, вот на всякий случай и крикнули.

    – Уж не тебя ли?

    – Да нет, не меня, – со скрытой досадой ответил Бугор. – Некоторые Юшку не любят. Вот они крикнули на всякий случай Никиту Семенова. Дескать, один прикащик скоро уйдет, а второй вроде как правда незаконный. Вот и крикнули.

    Удрученно, но весело почесал голову:

    – А нам хоть пять! Мы народ служилой.

    Вроде просто сказал, но на самом деле самим этим словом – служилой – как бы невзначай, но подчеркнул разницу, образовавшуюся между ним и Гришкой.

    Горьку ягоду невесело клевал…

    Помолчали.

    Нехорошее получилось молчание.

    Так молчали, когда пришел на Погычу Стадухин.

    Придя, объявил себя единственным законным прикащиком, презрительно кричал на Дежнева. Без опаски живешь, кричал. Острожек поставил в непристойном месте. Без нужды подставляешь государевых людей под копья дикующих! Но тогда казаки понимали: Мишка не по делу сердится. Посмеивались про себя: куда ни придет в последнее время Мишка Стадухин, везде сидит Дежнев. Погычу ведь Мишка считал своей рекой. У Шелагского обрубного носа наткнулся на обломки деревянного судна, думал, Семейка утонул. Пытался пройти к Погыче морем – не получилось. В Нижнем колымском острожке уговорил богатых Камкина, Костромина да Захарова на подъем, ослепил жадные глаза торговых гостей блеском будущих богатств, которые будто без всякого призору валяются на новой реке. Но когда уговорил, первым ушел на Погычу Семен Мотора. У первых встречных ходынцев Стадухин силой взял опытного вожа и дорогой на холодный Анюй, располоша на ходу, взял Мотору и десять ден держал при себе в колодках. Только на одиннадцатый выпустил, вымучив казенное письмо, которым Мотора слагал с себя обязанности. Уже как бы прикащиком спустился на Погычу, а там Дежнев. В жгучей обиде ударил Стадухин по ходынцам и анаулам. В стойбище сердитого князца Энканчана назначил встречу с Семейкой. Наверное, специально в таком месте, где пахнет смертью.

    Вечернее солнце высвечивало ровдужные урасы.

    Вкусно несло запахом дыма, чернели горбы полуземлянок, как тени холгутов, на которых катался шаман, да так и бросил. Под деревянными сушилами качалась на ветерке рыба. Валялись на сухой траве спокойные, отъевшиеся за лето собаки.

    Энканчан встретил гостя в пологе.

    Был раздет до пояса, как требует обычай.

    Жирная кожа блестела. Предложил раздеться и Стадухину, но у рта мохнатый отказался. К горячему котлу набежало много соседей. Перешептывались, заглядывали под полог. Дивились: вот какие таньги большие, у рта мохнатые. Когда, не дождавшись Дежнева, Стадухин протянул руку к котлу с мясом, набежавшие соседи робко, но тоже протянули.

    Энканчан ударил по рукам:

    – Вы подождите. Дайте сначала гостю.

    Гришка Лоскут сидел у входа и хорошо видел, что соседи дикующего князца голодны. У них от желания есть черные кадыки ходили вверх-вниз. Повторяли каждое движение таньги. Но боялись Кивающего, сидели смирно.

    Это взбесило Стадухина.

    – Хэ! – крикнул. – Теперь все ешьте.

    Потянулись за мясом. Энканчан снова по рукам ударил:

    – Хэ! Вы подождите.

    Держа в руках нож, Стадухин еще больше рассердился:

    – Хэ, ешьте! Из котла ешьте.

    Энканчан напомнил:

    – Я – хозяин!

    Тогда Стадухин медленно, глаз не поднимая, начал расстегивать широкий поясной ремень. Расстегивая, спросил:

    – Есть у тебя белые упряжные олени?

    – Ну, есть.

    – Есть у тебя белые одежды?

    – Ну, есть.

    – Есть у тебя белая шапка, белые сапоги, белые рукавицы, белая подстилка?

    – Ну, есть.

    – Тогда готовься к смерти.

    – Ну, готов.

    – Тогда ладно, – немного смягчился Стадухин, видя такую неожиданную покорность. Тогда никто еще не знал Энканчана. – Тогда вари мясо. Тогда всех хорошо корми.

    Энканчан поднял глаза. Стадухин, наверное, что-то увидел в черных глазах дикующего, потому что неторопливо выпростал поясной ремень, сложил его вдвое и с силой хлестнул упрямого князца по жирным блестящим плечам. Кожа дикующего сразу вспухла от удара. Скрепя сердце приказал женщинам:

    – Ну, варите. Пусть все едят.

    – Так-то лучше, – укорил Стадухин. – Ты – глупый стадоотниматель. У тебя соседи совсем бедные. Ты насильник, Энканчан, распустил вас Семейка.

    Странно, дивился Гришка. Что бы ни случалось при Стадухине, все почему-то ставилось в вину Дежневу. Пропали собаки, конечно – Семейкина вина. Потерялись олешки – да все его же. Мало зверя в сендухе – это само собой. Дикующие князцы Чекчой с Энканчаном на русских сердятся, тайно собирают ходынцев в круг – тоже вина Дежнева. Только ведь не из-за Дежнева через пять дней после встречи в стойбище дикующий князец Энканчан зарезал на реке девять казаков. Трупы бросил прямо в реку, один удачно принесло к острожку. Очень удивились: вон Филипп плывет! На взбунтовавших ходынцев, понятно, пошли вместе, хотя Дежнев не хотел идти. Не считал правильным.

    И был бой.

    Как Бог помог занять первую полуземлянку, взошли в ходынский острожек.

    Там бились вручную, без луков, имаясь друг за друга руками. У ходынцев копья и топоры насажаны на удобные долгие ручки. Гришка шел рядом с Бугром, рубил сабелькой, сам видел, как ловко убили длинным копьем Суханку Прокопьева. Проткнули насквозь, пришпилили, как жука, к деревянному столбу. Там же убили Путилку Афанасьева, Евтюшку Материка, Кириллку Проклова, а Артюшку Солдата жестоко ранили железной стрелой в середину лба. Осталась навсегда отметина – как звезда. Ну, еще побили кольем Фому Семенова, искалечили Павлика Заварзу.

    Но смирили Кивающего. Самого чуть не отправили на тот свет, к злым духам. Правда, Дежнева и Семена Мотору Стадухин в ярости своей до того довел, что тайком нартным путем ушли на захребетную реку Пенжину. Повезло: пока ходили, Стадухин ушел с Погычи. Не выдержал того, что соболя мало, а до заморного рыбьего зуба добраться можно только летом. Говорили, что двинулся на Гижигу. Оттуда спустился морем к реке Товуй. Вот даже в гневе, в неправедности, а отодвигал на восток государеву границу.

    Без Мишки на Погыче наступила наконец тишина, но ходынцы мириться не шли, попрятались. Раньше приходили сразу по несколько человек: ну, дай чаю, пить хочу, ну, дай табаку, сердце веселить хочу, ну, что видел, что слышал? – а теперь никто не приходил. Шептались в полупустых стойбищах: русские страшные. У них усы торчат, как у моржей. У них наконечники копий длиной в локоть и такие широкие и блестящие, что затемняют Солнце. А глаза из холодного железа, круглые, голубые. Как злые олени роют землю ногами, лезут бодаться. Как морские чайки, никогда не бывают сытыми.

    Гришка не уставал дивиться. Ну да, это так, Семейка Дежнев – миритель, о том все знают. Он больше склонен к миру, а не к войне. Но откуда в нем столько терпения? Ведь так получалось, что пересидел Стадухина на Погыче, даже отнял у него часть лучших людей – Семена Мотору, Ваську Бугра. Река снова текла под прикащиком Дежневым, – правда, дикующие куда-то ушли. Знали, что Семейка их обижать не будет, но уже никому не верили.

    Самого Семейку в те дни Гришка не видел: выхаживал в уединенном зимовье Павлика Заварзу и раненого князца Энканчана. Но слышал про Дежнева разное. И вот-де прижимист, и хитер, и отнять умеет. Но без такого умения как служить дальние службы? Не все ведь умеют махаться сабелькой, как Стадухин. Каждая пуговка, каждая холстинка, каждый железный нож, да что там нож, каждая завалящяяся бусинка требует в сендухе учета.

    – Федот, – спросил как-то Ветошку. – Вот ты нос обошел Необходимый, тонул вместе с Семейкой, замерзал в снежной сендухе. Ты один из тех, кто прошел с ним от Нижнего до Погычи. Как выделил он тебя? Чем наградил?

    – Я рыбий зуб беру, – ответил Ветошка.

    И сам усмехнулся своему ответу:

    – Может, буду богат.

    И еще усмехнулся:

    – А может, пропью богатство. В Якуцке или в Нижнем – какая разница? Вернусь, все пропью и дальше пойду в новые земли.

    Лоскут молча смотрел на Бугра: что еще присоветует?

    – А ты не думай, – откликнулся на немой призыв бывший десятник. – Сам знаешь, что Семейка нетороплив. Он так и будет сидеть на Погыче, пока его не погонит следующий Стадухин. Пока валяется заморная кость на корге, пока всю не перетащат в анбары, так и будет сидеть. А ты живой человек, тебе надо к русским. Дикующие подождут, когда уйдет Юшка, и переколют оставшихся копьями.

    – А при Юшке не переколют?

    – Так думаю, что не успеют, – убежденно возразил Бугор. – Много нас. Испугаются. Возьмем богатство и сразу уйдем. Мы теперь люди государевы, понял? Двинянина поднимал на новую реку сам новый воевода Францбеков. Дмитрий Андреевич, он хоть и из немцев, но в православии. Юшка говорит, с ним договориться просто. Он, например, Ивана Гурьева отпустил в богатые места всего за пятьдесят рублев, да меду дал Иван на сто. Мы все равны теперь, Гришка.

    – На Ереме зипун, на Фоме кафтан. На Ереме шапка, на Фоме колпак. Ерема в лаптях, Фома в поршнях. У Еремы мошна, у Фомы калитка. У Еремы пусто, у Фомы ничего.

    – Ты чего это?

    Гришка промолчал.

    Бугор еще пуще забеспокоился:

    – Ты чего это?

    – Да так, – непонятно ответил Лоскут. – Сказка.

    Бугор сразу потерял всю важность и нахмурился:

    – Меня Семейка послал за тобой. Собирайся. До темноты дойдем.

    И снова важно выпятил грудь. Никак не мог привыкнуть к хорошей новости: он – служилой!

  

  
    Глава V Погычские посиделки

    Весенние оттепели сменялись морозами.

    Выли на луну собаки, не умея зарыться в снег, схваченный плотной ледяной коркой. С внезапным гулом налетал ветер с далекого моря. Вечером, при захождении Солнца, вдруг сделался над ним круг, а в том круге отчетливо проступили еще два отдельных Солнца – огневидные, будто расплавленные, и светлее первого.

    К чему такое?

    Казаки качали головами, топтались по насту.

    Не найдя ответа, шли в избы к новоприбывшим. Сдирали с голов мохнатые шапки, выбивали об колено, нашаривали свободное место. Присматривались, переспрашивали о тех, кто оставался в Нижнем.

    Двинянин никого не гнал.

    Рыжий, на плечах дорожный кафтан, поношенный, но прочный, ноги в торбасах из скобленой нерпичьей кожи. Усы топорщатся, доволен. Вот не ждали его на Погыче, а он пришел!

    Рассказывал.

    Сидорка Иванов, рассказывал, как-то охотился на Собачьей.

    Ну, промышлял с этим (все тут же понимали – с Семейкой Дежневым). Потом соболишек доверчиво передал этому, а этот, понятно, сходя с охотничьего зимовья, мяхкую рухлядь с собой забрал.

    В круглых глазах Двинянина вспыхивали дерзкие искры.

    Даже Артюшка Солдат сразу схватывал, на какого такого этого оставил несчастный Сидорка свою добычу. И цена-то всей мяхкой рухляди вышла в пятнадцать рублев, богатым не сделаешься, но этот не погнушался, прибрал малое добро к рукам. Пришлось Сидорке, вернувшись с краю лесов, нести в приказную избу слезную жалобу. Вот, дескать, напромышлял добрых соболишек, а этот не возвращает. Жесточью и скаредностью ввергает Сидорку в нищету, совсем сгибл.

    Двинянин отдувал рыжий ус. Слушая его, даже вредный Евсейка Павлов входил в раж, толкался сильными локтями. Как все, понимал: тут имен называть не надо. Ответчик, он ведь кто? Да все тот же Семейка!

    – А ответчик челобитную выслушал, плечами пожал. Дескать, ничего не знаю, не ведаю. И судья у истца спросил – чем уличишь? И истец уличал Божьей правдою, крестом животворящим. А этот дал истцу на душу. А истец клятвенно слался на артельщика своего на Сеньку Шапку. А этот сказал, яз-де не шлюсь на Шапку! Истец слался на Панфила Иванова, а этот и на Панфила не слался. Истец слался на Семка Петрова, а этот не слался. Истец слался на брата его Голыгу да на слепого Пядку Софонова, а этот не слался. А сверх слался истец всяк в повальный обыск. А этот никак.

    Казаки фыркали.

    Ишь, горазд говорить.

    Думали: пришел – свару затеет. А все оказалось наоборот.

    Вот все сидят на скамьях уже не беглыми, преследуемыми, а настоящими служилыми. Сами люди государевы и Юшка – человек государев. В сильном рвении подавались к Двинянину, перехватывали взгляд.

    – И судья стал спрошать у третьих – у Шапки, и у Самсона, и у Панфила. И третьи сказали по государеву крестному целованию: этот – он сам говорил, что промышлял. Только Голыга сказал: яз не знаю. И судья стал спрошать в повальном обыску у служилого человека Макарья Тверякова и Фаддея Васильева, и у промышленных людей Бориса Григорьева, да у Микиты Стефанова, да у Федора Трофимова. И они все сказали истинную правду по государеву крестному целованию: все слышали, что Сидор соболя отдал этому.

    Казаки кивали. Одни открыто, как Евсейка Павлов: дескать, и не сомневаемся! Другие смущенно. Как никак, а Семейка пока – прикащик.

    Сидели при свечах. В своих избах привычно, лед пророс по углам. А здесь надышано, смех, жизнь живая.

    Евсейка толкался локтями:

    – Глупый Артюшка где?

    Требовал: звать сюда Артюшку! Пусть слушает разговоры вольных умных людей. Хватит ему лежать при Семейке. Он все услышанное передает прикащику, вот пусть и передает! Но Артюшка, однажды побывав на посиделках, больше не приходил. Дежневу объяснил так: «Предательства не могу видеть». Вообще с приходом Двинянина Артюшка на всех стал смотреть с подозрением, самого Дежнева предупреждал: «Ты не терпи, Семейка. Зря терпишь такое беззаконие и сладкие уговоры. Увидишь, многие отойдут к Двинянину. Он сладко всех улещивает. Евсейка Павлов ушел, теперь Бугор проторит тропу». Уличал Гришку:

    – Вот где ходил, проводив Данилу?

    Гришка смеялся, не отвечал. Но дивно ему, ходил к Двинянину.

    Молча присаживался на краешек лавки. Вот Юшка! Так мечет искрами из глаз, что, смотришь, изба займется. Перечисляет вины этого с таким видом, будто одновременно выгораживает Семейку. Правда, не сильно, а так, чтобы понимали: он даже к Семейке как бы не таит зла. А иногда случалась совсем другая игра: Двинянин вдруг замечал Гришку. Вот сидел рассказывал, Гришку не видел, разводил красиво руками, всяко старался уколоть этого и вдруг – на тебе! – заметил.

    – Лоскут?

    Павлик Заварза суетливо подсказывал:

    – Он! Лоскут это!

    – Чего с ножом на поясе? Пришел ведь не к дикующим.

    Многие оборачивались, даже смотрели на Гришку с укором.

    – А он стережется, – суетливо подсказывал Павлик. – Мы теперь на ночь караулы ставим. Может, он тоже в караул собрался. Не с Артюшкой же валяться ему, – намекал. Суетливо подмигивал: – Дикующие совсем рядом.

    Заговорив о дикующих, суетился еще больше:

    – Домой хочу. Каждую ночь мне баба снится. Невиданной красоты, вся в вышивках. Толстая коса на плече, на голове кика рогатая.

    Одни смеялись: «Артюшка тебе приснится!» – но Двинянин понимающе кивал:

    – Сон в руку. Вернешься, Заварза.

    Это действовало. Кто-то вспоминал: под самой Вологдой, почти на другом конце света, его тоже ждут. Вроде как родители. Ну, старые уже, но, может, дождутся. И на это знал Двинянин волшебное слово: «Отец лапти плетет, мать нитки прядет».

    Подмигивал:

    – Огня не гасят, сына ждучи. Обогатиться хотят.

    Смеялись. Кивали задумчиво. А рыжий весело повторял:

    – Весной все сны в руку. Кроме егды бесы томят.

    Утешал:

    – В Нижний вернемся не пустые.

    Хитро подмигивал:

    – На корге наше богатство!

    Сильно распалялся от собственных слов:

    – Вот тебе, Евсейка, к примеру, новый кафтан пойдет. С больших шишей купишь настоящий праздничный. Тебя это дураки дразнят, а на самом деле ты мужчина осанистый, купишь себе настоящий праздничный кафтан. Чтобы сукно доброе да пуговицы бронзовые.

    Спохватывался:

    – А может, сам подарю тебе такой кафтан. Из большого уважения. Нашьешь впереди сорок две пуговицы – народ дивить. Ну, там, петли, снурок золотой. – Встряхивал рыжими волосами. – Серьгу вставишь в ухо. Как зверовидный Фрол. Приданое привезешь дочкам.

    – А как не возьмут замуж? Если девками и помрут?

    Двинянин не терялся:

    – Тогда на помин сгодится.

    Гришка смеялся вместе со всеми, но без ножа к Двинянину не ходил. Попутчик, с которым шел в Нижний – упомянутый зверовидный Фрол, постоянно косил на него глазом. Где увидит, там и покосится. И Тюнька Сусик, дружок, всегда поблизости. Левое ухо Фрола рваное, прятал под шапку. Когда-то плавал с лихим охочим человеком Прокофием Брагиным. На восток от Лены встретили в прибрежном море груженный товаром тяжелый коч енисейского казачьего десятника Елисея Бузы. Поднялись на борт, помянули старую обиду, выбросили людей за борт, товар забрали.

    В другой раз с Тимкой Щупом, смуглым, как цыган, беглым человеком, наткнулся Фрол в сендухе на загадочное озерце. Маленькое, округлое, в низких каменных берегах. А среди камней – блеск. На зуб – чисто золото. Промышлять зверя бросили, все бросили. Как умели, мыли тяжелый металл в ледяной воде. От лютой обжигающей воды скоро слегли – в кашле, в жаре. Горло схватило ужасной пленкой. Фрол один тогда выполз из сендухи – совсем пустым. Не гнушаясь, пил кровь зарезанного верхового олешка, тем и спасся. А Щуп не стал пить.

    В другой раз шел богатейший соболь. Фрол столько зверя упромышлял, что решил больше никогда не ходить в лес. «Я богатый таперича!» – говорил, как Гришка, прятал под шапку рваное палачом ухо. «Хоть садись отдельным хозяином!»

    И сел. Купил избу, деревянную, живой скот. Поставил лавки и стол. Начал искать под себя смирную бабу, но не успел – загулял. В каком-то ужасном пьяном загуле так уснул, что уронил на пол лучину.

    Все враз сгорело.

    За что ни брался Фрол, все шло наперекосяк.

    Из людей верил только Тюньке Сусику. На Гришку косился.

    А рыжий Юшка щурился на свечу, откидывался спиной на бревенчатую стену, там из пазов мхи лезли. Играл перначом на короткой ручке, как бы показывал: этот пернач много народов видел. Играл ремешком-петлей, чтобы даже при слабом свете все видели сильную жилистую руку. Вот-де этот выдает нынче богатую коргу за свою, а на самом деле упомянутую коргу первым увидел он – Юшко Двинянин. Было плавал он со Стадухиным по голому морю, вот тогда и увидел. Даже якобы спускался на камни, брал заморный зуб, привозил в Якуцк для опыту. Артюшка Солдат, услышав такую похвальбу, сплюнул:

    – Нет на тебя Ваньки Реброва!

    Казаки переглянулись. Виду, конечно, не подали, но переглянулись.

    Иван Ребров, тобольский пеший казак, первый ходивший на Яну и честно дослужившийся до пятидесятника, в Якуцке в питейной избе услышал неслыханной силы поносную речь, направленную против него. Не заметив вошедшего Ивана, Двинянин продолжал ужасно его поносить. Презрительно называл ребром, корил в разном обмане, явно придуманном, умалял славу деяний. А Ребров никогда мирным характером не славился. Послушав немного, ухватил Юшку за рыжую бороду, окунул во что-то там. В Якуцке стали шептаться: зарежут теперь Ивана! Много жиганов у этого Юшки.

    Но Двинянин выбрал другой путь.

    За позор, учиненный в питейной, решил сыскать с Реброва деньгами.

    И сыскал. Вычли с Реброва за невежливость двадцать рублев. Казачий пятидесятник требуемые деньги на судейный стол охотно выложил, да подьячему не пожалел полтину. Только выдай мне, попросил, верный список с указанной государевой грамоты. Подьячий выдал, конечно. «Взыскано двадцать рублев… За позор в кружале… За таскание бороды…» Ребров бесстыдно ржал, вслух оглашая тот список в питейных избах. И казаки, и промышленники, и всякий гулящий люд вместе с ним – весело ржали. А завидев Юшку, толкались локтями: «За позор в кружале… За таскание бороды…» Вот Двинянин, чтобы вытеснить такое из памяти людской, распустил по Якуцку слух, что знает богатые места заморного рыбьего зубу. Торжественно объявил в приказной: сам в неведомое пойдет, в казну сдаст не менее, чем пятьдесят пуд. Это тогда многих смутило. Пуд рыбьего зубу шел по двадцати, а то и по тридцати рублев. А тут – сразу пятьдесят пуд!

    «Знаю удобный морской ход, – хвалился Двинянин. – И сильный кормщик есть у меня на примете. В такие места уйдем, где никогда не бывало русских».

    Насчет кормщика не врал.

    Но когда пришла пора уходить, тот кормщик резко уперся.

    Дескать, какой морской ход? Ты окстись, Юшка! Тут только что пригнали баб с России – в жены служилым. Какой ход? Какой рыбий зуб? Чуть не первую ухватив за рукав, кормщик забыл обо всем. Двинянин клялся, что рука у него легкая, упаивал кормщика до смерти, бил даже, но и угорев от длительного пития, кормщик все равно упорно, как морской зверь на старое лежбище, полз к своей избе, где ждала ласковая баба.

    – Вот не было меня год с Пядкой Васильевым, – загадочно намекал Двинянин, прибыв в Нижний острожек. – А спросите: где был?

    Дождавшись вопроса, загадочно подмигивал:

    – Плавал к восходу.

    Весело рассказывал: далеко заплыл, жил среди всяких чюхоч. В каждом стойбище выбирал ясырь. Брал добрых девушек, выпытывал у них про хорошее. Не раз говорил Пядко Васильеву, что не может быть, чтобы такой старинный народ, как чюхчи, ничего не знал о счастье.

    И правда, плывя дальше, увидели остров.

    А на острову – церкви с золотыми головами. И дома, и люди – все из чистого золота. Когда подъехали поближе, вышла на берег старая золотая старуха, подала Юшке золотую трубку: «Ну, кури». Двинянин курил, старуха сказала: «Знаю, Юшко, ты ищешь границу человеческих путей, хочешь счастье принести всяким народам. Но лучше вернись. На этом море пролегла неведомая граница всех человеческих путей. Перейдешь через нее, плохо будет».

    Но Юшко и Пядко поплыли дальше.

    Кончились битые льды, пошла совсем полая вода.

    Увидели: посередине моря стоит лестница, высотою до неба.

    Упруго нагибается, уходит под воду, потом с шумом является обратно, вся полная крупной рыбы. Этого Юшко и Пядко испугались и свернули на полдень, где наткнулись на другой остров. Этот совсем пустой, только рос табак. Листья такие, что одним можно обернуть человеческую голову. Юшко и Пядко взяли много таких листов и пошли наконец к матерой земле. Уже увидели прибрежный припайный лед, когда донесся грозный гром со стороны покинутого острова. Бросили коч, пали на нарты. Собаки мчали во весь дух, но ужасный грохот догонял, рвал уши. И плавно, как волны, ходил под людьми вечный толстый лед.

    Все же добились до суши. Поставили урасы, уснули.

    А утром Юшко увидел, что лед на воде весь переломан, будто били по нему ужасной дубиной, а Пядко и все другие люди зарезаны. Остался только он. И открылось ему откровение. Чтобы в будущем не погибнуть, открылось, не надо больше ходить к волшебным островам.

    Вот не поймешь, врет Юшка или говорит правду?

    В питейной мог любого зажечь. Иные дрались за честь сидеть рядом. Душа играла, как красиво звал всех отчаянных за собой – хоть на реку Мому, хоть на Погычу, хоть на зеленый берег неведомого моря. Вот все ведь знали про список Реброва и про всякие другие Юшкины обманы, а слушая, начинали верить.

    На калине соловеюшка сидел…

    Похвалил Стадухина.

    Груб, конечно, Мишка, зато рука твердая.

    Когда к иноземцам идешь, рука должна быть такой твердой, как у Стадухина. Этот (все понимали – Дежнев) вроде и ухватист, а твердости не хватает. Он новую реку ухватил за хвост, как медведя, тянет из берлоги, а медведь не вытягивается. Ну дал бы пинка, всхрапывал от удовольствия Двинянин, ну бросил бы, пошел искать зверя по силам, а этот сел и сидит бессмысленно. Нет, не тверда у него рука.

    – Зато голова умная, – не выдерживал Лоскут. Хотел сидеть молча. Но не выдерживал. – Ты, Юшко, пришел на одно лето, только тебя и видели. А Семейка, он – казенный прикащик, он власть государя представляет. Ну, ты погуляешь и уйдешь. А чего хорошего, если дикующие, проводив тебя, возбужденно бросятся на Семейку? Только казне убыток.

    – Я где бываю, все беру дочиста.

    – А можно долго брать, с пользой.

    На Лоскута даже Васька Бугор посмотрел волком.

    – Двинянин волю принес! А ты, Гришка, беглый. Зачем перечить вольным людям? Думаешь, в долгу у тебя, так ты…

    Недоговаривал, но Гришка все понимал.

    – Где печатки дорогие? – спрашивал. – Неужто потерял?

    – Были, были печатки, – легко соглашался Двинянин, сжимая пальцы в кулак. – Только, уходя, купил просторный двор вдове Коноваловой. Ее мужа шоромбойские мужики на Яне зарезали.

    – Врешь! В кабаках оставил.

    Впрочем, возражал Гришка без уверенности. Знал, что Юшка запросто мог оставить дорогие печатки в кабаках, но так же легко мог купить просторный двор некоей вдове. Наглотался крепкого винца, запела душа, а тут – молодая! Шоромбойские мужики у нее мужа зарезали!

    – Ишь, ноздри вывернул, – непонятно, но весело смеялся Двинянин. – К Камню зачем ходил?

    – Данилу Филиппова провожал.

    – Ой ли?

    Гришка настораживался.

    А вдруг Двинянин в пути встретил Данилу? Данила вполне мог сказать, где расстался с Лоскутом.

    И Двинянин настораживался:

    – Чего молчишь?

    – Зачем отвечать? Не тебе служу.

    – А кому?

    – Прикащику Погычи.

    – Ой, прикащику! – презрительно фыркал Двинянин. – Он в прикащиках сам себя утвердил. Ты мне служи! У меня воля. У меня б тебя звали – Грегорий. А так ты кто? Вор беглый.

    Фрол приподнимался в углу.

    – Сиди, Фрол! – весело останавливал Двинянин зверовидного. – В том нет худа, что Лоскут из беглых. У нас многие бегали. И ты, Фрол, бегал. И ты, Бугор. И ты, Заварза. – Обводил казаков вспыхнувшими глазами. – Не побегаешь – не утвердишься. Правду я говорю? Правда, новый воевода якуцкий строг. Приказал всех воров в Якуцк возвращать в колодках.

    Этим высказав свое отношение, терял интерес к Лоскуту.

    – Скоро пойдем на коргу! На одном месте только пень растет. Этот совсем нелюбопытен, пень пнем, а настоящему казаку на одном месте скушно. Я каждому плачу́ от души, всех домой возвращаю. Я же знаю каждого, – доверительно понижал голос, и казаки дружно поддавались к Двинянину, даже Гришка. – У одного дома ласковая баба осталась, у другого – малые дочки, у третьего хоть коза, да своя. А этот все под себя гребет.

    В круглых глазах Двинянина вспыхивали адские искры:

    – Я книжки читал, куншт корабельный знаю. Сердцем чувствую, как надо правильно жить, стоять за служилого человека. Далеко людей увожу, но со мной возвращаются отовсюду. Я так считаю, что если человек со мной пошел, так со мной и должен вернуться. Ни одну православную душу не ставлю в пустынном месте. А если кто умрет при мне, то христианскою смертью, как Бог велел.

    Замолчал. Всем и так понятно: камень в Семейку.

    Ушли в Заносье с Дежневым люди Федота Алексеева, Афанасия Андреева, Бессона Астафьева, а кто на Погычу вышел?

    Вздохнули. Сразу слышно стало, как Анисим Костромин – плотный, тихий, черные волосы стрижены скобкой – при колеблющемся свете ширкал по кости острым ножичком, шлифовал обломок рыбьего зуба. У него всегда что-нибудь интересное получалось. За что ни возьмется Анисим, обязательно что-нибудь получится. Сейчас, например, птичка. Маленькая, легкая, крылышки распустила. Кажется, что голосистая. Не в пример другим, Анисим ни крошки не терял рыбьего зуба. Другой бы выбросил малый обломок – что в нем проку? – а Анисим не выбрасывал. Вот и теперь получилась птичка, весу в ней никакого нет, а на ярманге в Нижнем потянет на хорошую цену.

    Платят ведь не только за вес.

    Платят и за искусную работу.

    Горьку ягоду невесело клевал…

    Оставив душную избу, Гришка постоял у крылечка.

    Мороз, а все равно весна. Днем на берегу мокро. Солнце взойдет, тронется лед. С гулом, с треском страшно полезет на высокие берега, обдерет каменные обрывы. По-доброму бы ставить оленный аргиш да с набранным зубом, с мяхкой рухлядью, со всем, что скопилось в амбарах, бежать на Камень, а там на Анюй-реку.

    Но Семейка правда сидит, как пень.

    Странно, покачал головой Лоскут. Вот Стадухин всяко поносил Семейку, теперь Юшко поносит, а Дежнев терпит. Евсейка Павлов отшатнулся от него с шумом и с неприязнью, а он терпит. Расселил всех новоприбылых по избам, выделил места для припасу, указал на два кочика готовых. Вот, дескать, Юшко, стоят на берегу два готовых кочика на деревянных городках. У тебя людей много. Весной просмолите лиственничной смолой. Как сойдет лед, вместе поплывем рыбий зуб брать.

    Гришка не понимал.

    Ну, как так? Зачем дал кочики Двинянину? Почему не обрывает поносные речи? Известно, в характере Дежнева – все решать миром, но люди устали. У них запас мал, немногая часть порохового зелья от сырости стулом села. Вместо мыла варят сайпу – ворвань с золой.

    Вздрогнул.

    Легок на помине.

    Дежнев, без шапки, с русой, как бы прилипшей ко лбу светлой прядью, с лицом желтоватым, морщинистым, как лахтачья кожа, со впалыми щеками, вынырнул из тьмы неслышно. Сразу выдвинулся из тьмы коричневый олешек, скромно уткнул рыло в снег, смотрел снизу вверх: может, помочиться вышли люди?

    – Что слышал?

    Гришка усмехнулся:

    – Двинянина.

    – Невежлив?

    – Считает тебя самочинным прикащиком. Всяко поносит. А ты зачем кочики ему дал?

    – А как он зуб рыбий доставит с корги?

    – Твоя корга. Лучший зуб ты должен взять.

    – Корга моя, – подтвердил Дежнев. – Но удержать Юшку у меня сил нет. Не забывай, что многие люди польстились на его слова. Сам колеблешься. Юшка многих смутил прельстительными словами.

    Вздохнул:

    – Жаль, Энканчан замерз.

    – Да чего дался тебе незамиренный князец? Может, это хорошо, что он умер. Можно не опасаться. И с Юшкой ты зря. Он от добра наглеет. Весь лучший зуб заберет.

    – Все равно в казну.

    – Да он же пишет изветы на тебя! Будто не знаешь?

    – Я оправдаюсь. Специальных людей пошлю в Якуцк.

    – Кого?

    – Да хоть тебя.

    – Ты что? – по-настоящему испугался Лоскут. – Мне нельзя. На меня в Якуцке крикнуто государево слово.

    – Понадобится – пойдешь.

    – Я тебе на Погыче нужен.

    Помолчали.

    – Семейка.

    – Ну?

    – Что о будущем думаешь?

    – Всякое думаю.

    – Семейка!

    – Ну?

    – А если Юшка отберет аманата? Если посадит одноглазого Чекчоя в свою казенку и родимцы ясак понесут Юшке? Жалко будет?

    – Жалко, – согласился Дежнев.

    Тявкнула вдалеке лиса, а может, лед на реке крошился.

    Ночью звук таинствен, не всегда угадаешь, откуда пал? Согреваясь, Дежнев тяжело топтался на месте, хлопал варегами по бокам:

    – Я вижу, Лоскут, ты ко всему присматриваешься. Но ты об увиденном не просто про себя думай, ты вслух говори. Я не аптах, не волшебник, не умею чужие мысли ловить, мне сказанные слова важны.

    – О чем ты?

    – О будущем.

    – Это как?

    – А то не знаешь? Думал ведь, – упрекнул прикащик. – Ты так думал, что уйдет Юшка, нам не усидеть на реке. Да? Всех зарежут дикующие, всех спицами переколют. А если, уходя, Юшка еще и ударит по стойбищам, как Стадухин, то вообще тогда. Придут обиженные анаулы, явятся ходынцы, спустятся с гор сердитые коряки. Им ведь все одно, кто их обижает – Стадухин, Юшко или Семейка.

    Гришка подозрительно глянул на Дежнева. Ужасные вещи говорил Семейка, но говорил рассудительно, не впадая в горячность.

    – Так что, Гришка, не мудрствуй. Просто служи. Неси дозоры, поглядывай за аманатом. Не сумел сохранить Кивающего, хоть Чекчоя сохрани. Положи пищаль перед собой, чтобы все видели, что ты к смерти готов. Ни Юшка, ни дикующие не должны забрать князца. Понимаешь?

  

  
    Глава VI На море и на суше

    Ночь.

    Глухо.

    Дежнев никак не мог уснуть.

    Далек Нижний острожек. Якуцк еще дальше.

    А здесь сендуха. Летом – болотная, мокрая, укрыта мхом. Зимой – лед рвет течением, ходит над рекой эхо. Обидно. Прав Лоскут. Вот Юшко пришел и поносит всяко, считает кopгу своей. А где, в каком сне мог увидеть? Многие искали богатое место. И с моря, и с суши искали, но первым пришел я. Мало ли, что начинал Мишка Стадухин. Это он так считает, что везде первый. Было, стучал кулаком в грудь: «Помните, заворовал в Якуцком острожке сын боярский Парфен Федоров? Тот негодный Парфен всех заморил голодом, но разве Мишка первым крикнул Парфену: «Кажи анбары!»? Да нет! Я крикнул! А жиган Анкудинов поддержал, ндрав такой. А когда сын боярский появился на крыльце с заряженной пищалью и грозно крикнул: «Ну, стрелять буду в первого, кто пойдет к анбарам!» – разве Мишка первым кинулся на Парфена?

    Ладно. У Стадухина рука, бессонно ворочался Дежнев под заячьим одеялком.

    Еще с Парфеном Ходыревым приводил Мишка на Лене якутов под высокую царскую руку. В выжженном морозами Оймяконе собирал ясак с одулов. Первый принес весть о реке Ковыме, лежащей к восходу. Так и сказал однажды у костра (на Оймякон вместе ходили): «Вот, чувствую, Ковыма – совсем моя река. Чувствую, первым приду на Ковыму». Потом поймал бабу по имени Калиба, она оказалась смышленой. За похлебку многое рассказала. Следуя указаниям Калибы, Стадухин неспокойным морем добрался до Ковымы. Трижды ранен был одульскими стрелами – в грудь, потом в плечо, в голову. Вернувшись с Ковымы, в пространном расспросе, учиненном приказным Якуцкого острога, уверенно указал, что восточнее новой реки живут иноземцы чюхчи. А в море имеется остров, протянувшийся вдоль берега. Чюхчи специальный род зимой переезжают по льду на остров и бодро колют морского зверя моржа особенными копьями-спицами. Головы зверей везут в стойбища на материк, там шумно поклоняются. При этом веселые шаманы бьют в бубен, необычно прыгают у костров. А от новоприбылой Ковымы до Погычи, если под парусом, да в хорошую погоду, ходу всего трое суток, ну, может, немногим более.

    Ворочался под заячьим одеялком.

    Груб Стадухин. Что для него Семейка Дежнев?

    Голь. А сам – родной племяш богатых торговых гостей Гусельниковых.

    Казачий пятидесятник. За многие службы метит в атаманы. В Якуцке вровень с собой ставит только письменного голову Василия Пояркова.

    Не спал. Ворочался. Было как-то, что на Тотьме, в Устюге Великом, в Вологде, в Сольвычегодске собирали охочих людей на дальние службы. А еще девок собирали в жены сибирским пашенным и служилым. Желающих пойти в сторону Сибири набралось много. Кто бежал от постоянной, никогда не утихающей войны на западных границах, кто просто искал удачу. Слышали смутно, что Сибирь – край земли, холодно там под низким небом, но разве сама Русь край не мрачный? Вон у селян русской деревни Осиновской местный монастырь именем Черногорский отнял землю. Всего-то неширокая речка Сояла, маленькие лужки на выпасы, а как жить без этого? Тут сравнишь с Сибирью. Да еще отца Семейкиного побили в московском погроме. Да родного дядю жестоко сжег вместе с лодкой бородатый кормщик Ене Мунк, приказом датского короля Христиана ходивший корсаром по морским путям, ведущим к северу варварского русского государства.

    Ну правда, как жить?

    Вековечно над русскими берегами несло палёным.

    Семейка с детства знал многое. Ходил пеше, ходил морем. На простой лодке без паруса заплывал так далеко, что из-за низких волн не видел берега. Правда, не был драчлив. Этого точно не было. Другой, не думая, пустит в ход кулаки, вопьется зубами в горло, ногами станет топтать. А Семейка – нет, он в драку не кинется. Он сперва долго убеждать будет.

    В Сибирь сшел охотно.

    Слышал: в Сибири воля, делай что хочешь. Как Ярофейка Хабаров, торговый человек, ставь деревянные варницы, богатей на белой соли, которая всем нужна. Как тобольский пеший казак Иван Ребров, промышляй в лесах доброго пушного зверя. Или вообще, как жиган Гераська Анкудинов. Нигде не записано, что ты не должен свободно жить.

    Но Гераську невзлюбил сразу.

    Анкудинов оказался видом черен, телом и голосом изворотлив, левая щека дергалась. Волос, как вороново крыло. Лоб рябой, как дробью, побит оспинами. Все знают – беглый, а держался гоголем. И никак его не прижмешь, никогда не ходил в одиночку, всегда рядом его люди. Тоже наглые, всегда при сабельках. Не зря, наверное, шептались в кружалах, что это Гераськины люди на реке Большой Собачьей обчистили дочиста торговых гостей Андрюшку Дубова да Алешку Ермолина. Шептались, что на морских путях этот черный жиган многих перещупал, как ненасытный кормщик Ене Мунк. И не попался ни разу, хорошо знал кормчее дело.

    Еще долгов Гераська никому не возвращал.

    Дежнев однажды выложил черному двенадцать рублев, да десять алтын, да полуполтину. Где теперь те деньги?

    Обида.

    В Тобольске нес гарнизонную службу. Там же бил челом об отпуске в Сибирь племянника Ивашки из Устюга Великого, а то «…ни в тегле, ни в посаде – скитаетца меж дворов с женою своей Татьянкою». Охранял государеву казну, переругивался со стрельцами, поглядывавшими на казаков свысока: имели лучшее снаряжение и припас. Впрочем, секирой в походе не помашешь, и красивый кафтан тоже не спасет от стрелы. Дежнев сдружился со стрельцами. Потом сдружился и с басурманами, как называли в Тобольске татар. По этой причине взвешивали Дежневу на базаре больше рыбы или пожирней кусок, чем кому другому.

    Тобольск. Потом Енисейск, Якуцк.

    Потом обширная река Яна. Студеные воды Оймякона.

    Наконец Большая Собачья, где течение крутит, как мельничные колеса.

    Долог получился путь от Устюга Великого до новой реки Погычи. Много стоптано сапогов. В Якуцке внимательно прислушивался к казакам, сам придумал: построить судно и под парусом, выйдя из Ленского устья, плыть в правую сторону на восток – за холодную Алазею, за Ковыму.

    В сто пятьдесят пятом году в Нижнем подружился с торговым человеком Федотом Алексеевым, Поповым, прозванным Холмогорцем. Пришел Федот в Сибирь прямо из Холмогор с племяшом Омелькой Стефановым. Уверенный. Лицо побито оспой. Кто тогда не болел? А по левой щеке – шрам. Правда, не одульская стрела оставила след, а подрался с расшалившимися промышленниками, требовавшими скинуть цену на пороховое зелье.

    Служил Федот у братьев Усовых. Эти знали размах. Кипучие, как самовары. Торговали в Мангазее, освещенной пазорями, в снежном Енисейске, в пыльном Илимске, в холодном Якуцке, на прозрачной реке Селенге, даже ходили караваном в далекий Нерчинск, даже в Китай, где небо желтое, а по земле несет желтую пыль. Теперь решили испытать север. Послали Федота в сибирские города, с ним устюжанина Луку Сиверова. Выдали товару на три с половиной тыщи, богатый товар. Только Лука, заболев, на Ленском волоке постригся в монахи.

    В Нижнем Федот хмурился. Оттопыривал губу, гладил ладонью бороду, отдувал рыжеватый волос. Жаловался: привез сукна и холст, шила и иглы, сапоги, колокольцы, хлебный запас, одекуй, топоры, медь в котлах, да вот припоздал малость. Незадолго до Федота пришли в Нижний богатые торговые гости Светешниковы, а с ними Баевы и Ревякины. А еще раньше расторговался на весь край московский торговый гость Гусельников.

    Дежнев подсказал Федоту: есть река Погыча. Совсем новая река. Если доставить туда товары, вернешься с мяхкой рухлядью и с рыбьим зубом. Конечно, лежит та река вовсе не в трех сутках морского ходу под парусом, как утверждал Стадухин, и даже не в пяти, зато всем богата, и красная рыба по ней идет. А иноземцы известно, за жестяной колокольчик, за малую горстку синего одекуя дают по мешку мяхкой рухляди.

    Федот хмурился, но думал. Расспрашивал, уточнял мелочи, составлял чертежики.

    Для начала отправился все же на Оленек. Но там эвенки встретили русских неприязненно. Кто-то, оказывается, уже торговал там с дикующими: сильно они сердились при виде русских, увидев, сразу пускали стрелы. Вернувшись в Нижний, Федот вновь взялся за расспросы. Так вроде получалось, что до новой реки Погычи проще добраться морем, если, конечно, обойти Необходимый нос. А он далеко выступает в море. На высоких камнях сидят строгие чюхчи с копьями. А над ними туман, а внизу волны – мертвая зыбь.

    Федот хмурился. Знал, что Мишка Стадухин не смог обойти Необходимый нос.

    – Ну и что? – возражал Дежнев. – Так жизнь устроена: один обходит, другому не дано.

    Напоминал:

    – Зуб рыбий богатый.

    Загадочно подмигивал:

    – Может, еще чего найдем.

    – А охрану возьмешь на себя?

    – Охрану возьму.

    – А диких подведешь под шерть?

    – Подведу.

    Подали наконец грамоту прикащикам Нижнего острожка Вторке Гаврилову да Василию Власьеву: смело обещали явить в казну пять сороков и десять соболей. Жиган Гераська, прознав про сборы, встречную челобитную подал. Хвастливо обещал явить в государеву казну соболей и рыбьего зубу больше, чем Холмогорец, если, конечно, прикащики ему окажут помощь в подъеме.

    Зная вора, прикащики отказали.

    За Федота кто просил? За Федота просили богатые торговые гости Усовы. А за жигана Гераську – он сам.

    Обидевшись, Гераська устроил шумное гулянье.

    Безмерно пил. Дрался на улицах. Встречая Семейку, брал за груди:

    – Да куда ты пойдешь? Какой у тебя припас, на что поднимешься? Федот с тобой не пойдет. Ему сейчас разговаривать не с кем, вот он разговаривает с тобой. А потом бросит.

    Требовал:

    – Отзови челобитную.

    – Да зачем? – смиренно отвечал Дежнев. – Ты тоже иди, коли хочешь.

    – И пойду! – пьяно шумел Гераська.

    – А я и не спорю.

    Ворочался бессонно.

    Касался груди, где под рубашкой образок святого Прокофия Устюжанского, того самого, что всегда в брожении, всегда в ходьбе.

    Незадолго до отхода вдруг поступил в приказную избу извет. Пядко Неронов, известный гулящий, бесстыдно клялся, что невежда Дежнев при всякой встрече невежливо бранит его, богобоязненного и законопослушного русского человека, и всегда без дела с кулаками бросается.

    Изучив дело, прикащики извет отклонили.

    Явственно видели, что это не Пядко Неронов хочет справедливого суда, а черный Гераська Анкудинов стремится задержать отплытие кочей Холмогорца. Дежнев не удержался. Продиктовал грамотному Павлику Заварзе: «Царю, государю и великому князю всеа Русии, бью челом на человечишку Гераську Анкудинова. Взять мне на нем по кабале двенадцать рублев с полуполтиною, а срок кабале пришел. А тот Гераська денег не платит неведомо почто и манитца со дня на день. Милосердный государь, царь и великий князь всеа Русии, пожалуй, вели на того Герасима дать свой царский суд и управу».

    Анкудинов совсем возмутился. Длинный, страстный, выпив горячительного, с другими такими же длинными и страстными отлавливал по всему острожку людей Холмогорца и Дежнева. Леньке Семенову правый глаз зашиб. Кирилку Чердынца об стену мерзлую ударил головой. С Насоном Козминым схватился на улице на ножах, хорошо, умные люди разняли. Бессона Астафьева, обманно напоив, бросил в запертой снаружи холодной кладовке. Там бы и замерз несчастный, да кто-то, проходя мимо, услышал жалобный стон. Ну, вывели под руки Бессона, отпоили горячим вином. Рассерженный такими нехристианскими делами первый прикащик Гаврилов повелел силой привести жигана в приказную избу, однако ночью судно Анкудинова ушло в море. Еще слышали, что страшно поклялся Гераська сжечь суда Холмогорца.

    20 июня 1648 года в ясный солнечный день вышли из Нижнего шесть кочей.

    На них – более девяти десятков человек. В буграх – сам Федот. Семейка Дежнев – начальник охраны. Еще с ними в начальниках – торговые люди Афанасий Андреев и Бессон Астафьев.

    На Семейкином коче собрались те, кого отобрал сам:

    Кирилка Стефанов,

    Петр Щукин,

    Мишка Малафеев,

    Васька Алексеев,

    Ларька Логинов,

    Панфил Лаврентьев,

    Иван Прикол,

    Прошка Ерофеев,

    Яков Игнатьев,

    Нехорошко Григорьев,

    другой Нехорошко – Панфилов,

    Савва Васильев,

    Васька Фомин,

    Ефим Кириллов,

    Иван Григорьев,

    Павлик Леонтьев,

    Максим Семенов,

    да Яков Афанасьев.

    Всего восемнадцать человек.

    Умели и зверя бить, и парусом править.

    Первые пять дней шли по узкой полоске чистой воды, распространившейся к востоку между каменистым матерым берегом и стеной неприютных льдов, забивших полуночный горизонт. Шли спокойно, как по реке. Нерпы головы выставляли, как камни.

    На шестой день встал впереди парус. Когда сблизились, жиган Гераська в красном выходном кафтане, в красной шапке, с кормы похабно облаял Федота. Еще похабнее облаял начальника охраны. Совсем заробевшему Бессону Астафьеву, чуть не замерзшему в холодной кладовке, показал кулак.

    Всем этим разгневал Бога.

    В виду известного носа Шелагского ударил шквальный ветер.

    А кочи тяжелые, деревянные. Построены округло, раскачиваются легко. Так и ходят, не устоишь на ногах. Сшиты из лиственничных досок раздвоенным ивовым корнем, сбиты сквозь верченные дыры деревянным гвоздем, по швам густо промазаны смолой-живицей. Паруса из ровдуги, не боящейся влаги, якоря железные. По ватерлинии шуба льдяная – специальная обшивка, чтобы льдами не проломило бортов. Еще на палубе два баркаса.

    Шли.

    Торчали у берегов в пене и в грохоте каменные останцы-кекуры, страшно выглядывали из крутящейся воды камни-заливухи. Коч торгового человека Афанасия Андреева неосторожно приблизился. Тотчас длинная волна подняла судно и беспощадно бросила выпуклым деревянным брюхом на каменный бык.

    Читая молитвы животворящие, не имея никакой возможности развернуться и помочь гибнущим, с других кочей, вцепившись заледенелыми руками в веревочные снасти, видели, как прыгают с бортов люди Афанасия Андреева. Прямо на глазах утопли мезенцы Семенов да Иванов, с ними еще один Иванов – Устюжанин. В одно мгновение исчезли в кипящей пучине терпеливый усолец Петька Кузьмин и чердынец Лаврентьев, известный Дежневу по походу на Яну. Навсегда пропали Елфимка Меркурьев, а с ним пинежане Алешка Мелентьев да Окруженин Иван.

    Дежнев в полный голос подал команду.

    Распахивая кипящую воду, коч вывернул в колеблющееся море, пошел по нему, как по холмистой безвыходной могиле. За Дежневым, разгадав маневр, ни мгновения не поколебавшись, двинулся в море смелый жиган Гераська. За ним все другие. Только Бессон Астафьев, или заробев, или решив все-таки спасти гибнущих людей Андреева, выбросил якорные поплавки.

    Это его погубило.

    Бросило судно дном на камни.

    Ни об Афанасии Андрееве, ни о Бессоне Астафьеве никогда больше не слышали.

    После такого даже Гераська притих на время. Проходя мимо кочей Дежнева и Холмогорца, больше не лаялся. Всем видом как бы показывал: ну, вот видите, как страшна жизнь? Надо держаться. Как бы всем показывал: я теперь не один иду. Я теперь иду с вами.

    Весла при попутном ветре сушили – зачем море дразнить?

    Нос Необходимый вышел из тумана обрывистый, сизый. Тянулся невыразимо далеко, неведомо где тонул в белых лохмотьях. Потом туман сдуло, и от ужасного каменного подножия, от битых льдин понесло прельстительным запахом. Течением выкидывало из пучин ослизлую морскую траву. Увидели: выпала в море прозрачная речка. Еще увидели: чюхочье становище – башня из китовой кости. На возвышенном участке поднимались деревянные сушила для байдар. И люди-чюхчи сидели на камнях – как низкие живые грибы, дикие в меховых кухлянках. Одни вскрикивали, указывая на кочи раздвинутыми руками, другие нелепо вскрикивали. Кто-то рассмотрел, что у мужиков сквозь нижнюю губу продет насквозь рыбий зуб величиной с пятикопеечную монету.

    Крикнули по-русски.

    Потом по-якутски и по-одульски.

    Чюхчи не поняли ни слова, изумленно выстрелили в воздух много стрел с каменными наконечниками. Этим дерзко показали: вот никого не боимся! От этого Холмогорец обрадовался: «Правда, совсем новые люди!»

    А Необходимый нос тянулся и тянулся. Промеж сивера на полуношник уходил в неприютное море. В растрескавшихся скалах темнели вымоины, у подножных камней тяжко ходили многотонные языки воды, били в берег, как набухлые бревна, в расщелинах сохранился лежалый снег. А далеко-далеко, на самом востоке, синели горы – может, сказочная страна Кыымын.

    Холмогорец радовался. Если уж добрались до Необходимого, если уж позволил Господь увидеть столь грозный нос своими глазами, значит увидим его и с другой стороны. Но тянулся и тянулся нос – высокий и грозный, местами укутанный в туман. Тянулся неизвестно куда. Ни на что не похоже. Сидят чюхчи на выступах сердитые, как на птичьем базаре, грозят каменными стрелами. До самых близких русских острожков тысячи верст, людей мало, а два судна совсем потеряли. Берег такой, что к камню тебя приткнет, наверх никак не вылезешь. И под ногами страшно колеблется темная пучина, и само море сизое, злое, и падает медленный снег, будто лето еще не пришло, а – радовался: идем.

    Потом костяная стрела угодила в локоть Федота.

    Наконечник вытащили, рану перевязали, но вся рука до плеча распухла.

    Дивились. Вот гора, похожа на кривую трубу. А вот другая, длинная, с головой, как у кита. Снежные сугробы наверху завернуты свиным ухом. Небо низкое, серое, где-то на полуночи соприкасается с морем. А под крутыми берегами – мертвенные сувои, водовороты.

    В таком водовороте потеряли еще один коч.

    Жиган Гераська ни разу не отстал.

    Длинный, стоял на корме, как цапля.

    От скуки и озорства выпалил однажды из пищали по вышедшим на берег мохнатым чюхчам. Те с отчаянным плачем, размахивая рукавами кухлянок, бросились прочь. И тучи птиц сорвались с птичьих базаров.

    Жадно всматривались в прибрежные утесы. Где обещанные карлики размером в человеческий локоть, которые втроем смело ходят с копьем на гуся? Где странные половинные люди, которые с испугу прыгают в воду и там соединяются? Где нежное матовое серебро, крутыми натеками сползающее с гор?

    Как-то приткнулись к понизившемуся берегу принять на борт свежей воды.

    Из-за камней без всякого удивления вышел медведь, стал показывать недовольство. Жиган Гераська в тот день недоспал, видно, тоже был недоволен – поймал хищника за уши и так таскал, пока тот не упал в изнеможении.

    Тогда заколол ножом.

    Ухмылялся.

    Очень похоже изображал, как чюхочий медведь вытягивал черные губы трубкой, старался схватить Гераську за лицо.

    Лучше бы не смеялся. Хороший человек Урус Александров, один из покрученников Холмогорца, позарился на медвежью печень. Густо солил ее, посыпал перцем, вкусно причмокивал по-татарски: вот вкусно! А через день сошла у него кожа с ладоней. Сам пожелтел и умер.

    Шли.

    Сизое море.

    Неприютные берега.

    Во всем полагались на волю провидения.

    Известно, одних провидение выводит из самых ужасных мест, других бросает в шаге от спасения. Не угадаешь, кому улыбнется.

    20 сентября в виду голого берега разбило о камни Гераськин коч. Неведомо, над чем смеялся в тот день жиган, но смеялся, наверное, коли так ужасно разбило. Осерчав, Господь бросил судно Анкудинова всем бортом на острые мокрые камни. Как горох сыпались в воду люди. Растерянные, цеплялись за веревочные концы, пытались влезть на борта подоспевших кочей. Федот Холмогорец, мелко крестясь, с неприязнью орал бьющемуся в воде Гераське: «К Семейке греби! Не греби ко мне!»

    Но жиган погреб не к Дежневу.

    Наконец повернула каменная земля на полдень.

    Обрадовались, обошли нос! Но тут же нагрянула новая беда. В ночном невыразимом тумане, как ватой обложившем весь мир, сильным течением развело оставшиеся кочи. Сперва перекликались сквозь влажную глухоту. Сильный голос Федота Алексеева дольше всех прорывался сквозь плотную белую стену.

    Но победил туман.

    Оставшись один, Дежнев потерял направление.

    Просто надеялся, что шли в сторону Погычи. Неустанно шептал: «Ну, Николай-угодник, ну, заступник путешествующих и плавающих, вынеси!»

    Вот и вынес. Как всех, днищем на камни.

    На сто второй день путешествия, в самом начале сентября.

    Костлявые берега. Волна бьет молотом. Шквальные заряды мутного снега. В призрачном тумане, будто внезапно соединившись, какие-то тени прыгают в воду. Может, правда половинные люди? По пояс в ледяной воде, в кружевной пене, забивающей глаза, уши, рот, Дежнев вытягивал из воды людей, спасал всякое борошнишко, подбирал поломанное дерево.

    Покров Богородицы. Серый смертельный день.

    Стеклянно опрокидывающаяся пучина. И сырость ледяная, как слезы.

    А может, правда плакал, не замечая того? Может, жалел Холмогорца? Ведь помнил: очень хотелось Федоту увидеть новую реку. И не просто увидеть, а приручить ее, сделать русской. Думал, утирая слезы: как человек загадочен. Ну, Федот, понятно. И Афанасий Андреев, и Бессон Астафьев, и все другие – понятно, общее дело. Но почему болело сердце даже за жигана Гераську? Ведь не раз поносно кричал на Семейку, брал его за груди, нечестными изветами пытался задержать в Нижнем, наконец унес в пучину долг – двенадцать рублев, да десять алтын, да полуполтину, а вот жалко жигана.

    Когда снесло ветром туман, увидели сивуча. Тучный морской зверь столбиком держал над водой лысую голову, шевелил усами. Сильно напомнил морщинистым лицом промышленника Нехорошку Панфилова.

    Казаки засмеялись.

    А солнце низкое, не греет.

    А падает медленный снег. Куда идти?

    «На север», – указал Дежнев. Помнил: несло в тумане мимо широкого лимана. Там вода пресной на вкус казалась.

    Из плавника, из деревянных обломков построили нарты, навязали постромки, впряглись. Пошли к северу, ночуя в снежных ямах. Старались далеко не отходить от ледяной кромки берега. Брели среди обмерзших камней, до зеркального блеска обмытых накатами. И так брели два месяца с половиной, пока, отступив перед людьми, понизились горы, выпустили людей.

    На равнине питались веточками красной ивы, смерзшимися листочками растения камнеломки. Ивашка Зырянин убил в воде рыбу с невиданным зеленым мясом, ее тоже съели. Драли со скал мхи. Наткнулись на нежный матовый камень. Сперва подумали – серебро, а оказалось: особенный иней покрыл камни. Упорно поднимались вверх на полночь; всего двадцать пять казаков. Вот стал я прикащиком на новой реки, думал иногда Дежнева, а где сама река? Где разные иноземцы? Где Федот Холмогорец, так хотевший дойти? В снежной яме дрожа, явственно видел светлый лик Пресвятой Богородицы.

    Шептал: «О пресвятая Дева… О Всеблагого Сына Мати Всеблагая… Всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнях… О Верная Предстательница и Заступница…»

    Слышал слабый кашель приткнувшегося к плечу Федота Ветошки.

    Когда-то сильно бесчинствовал Ветошка, считай, не сходил с кружала, с боем проходил по всем известным питейным избам, по пьяни бесстрашно купался в одной нательной рубашке в ледяной проруби, пробитой в реке Ковыме. А тут вдруг закашлялся, ослаб, будто ребенок.

    «Умилосердися ко всем, чтящим всечасно Имя Твое… И всем яви всемощный покров Твой и заступление… От всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани… Плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй… Всем сущим в нужде и гладе буде Питательница…»

    Как заяц-ушкан, смиренно грыз веточку красной ивы.

    «Неимущим крова и пристанища буде Покров и Прибежище… Нагим подаждь одеяния… И всем нам – друг ко другу любовь, мир, и благочестие, и здравие с долгоденствием…»

    Повторял, стараясь согреть простуженного Ветошку: «И всем нам – друг ко другу любовь…»

    Так чувствовал, что измученным до смерти людям любовь сейчас важнее всего.

    «От внезапныя смерти без покаяния всех нас избави…»

    Явственно видел перед собой Федота Алексеева, неистового Гераську, ушедших в пучину без покаяния. Явственно видел потоплых торговых гостей Афанасия Андреева и Бессона Астафьева и многих, многих, действительно уже многих других.

    «И всем христианскую кончину живота нашего… Безболезненну, непостыдну, мирну… И добрый ответ на страшном судищи Христовом даруй…»

    Безболезненну… Непостыдну…

    Толкал Ветошку локтем:

    – Терпи!

    И вышли!

    Вышли туда, где новая река Погыча широко впала в заледенелое море, образуя круглую губу. Мечтали встретить дикующих, хоть самых немирных, поговорить, попросить пищи, а нигде никого. Одни, наги и босы поднимались по снежной реке, рыбы добыть не могли, лесу нет. Вконец устав, послали вверх по реке специальный отряд в двенадцать человек – искать следы диких аргишей. Край огромный, отовсюду видно, что близко нигде не кончается. Неужто не найдут живых?

    Казаки ходили двадцать дней. Не нашли ничего – ни людей, ни аргишниц.

    Стали воротить назад. А есть нечего, а злой ветер в глаза. Ноги не держат, совсем запуржило. Не дойдя трех днищ до главного стану, окончательно обессилели, начали копать в снегу неглубокие ямы. Переговаривались шепотом, готовились к смерти, творили молитву. Один Фома Пермяк возмущался, пытался растолкать товарищей. Кричал: «Что вы! Не надо спать. Навсегда уснете!» Только двое смогли подняться – якуцкий казак Сидорка Емельянов да енисейский промышленный человек Ивашка Зырянин. Остальные лежали в плотном снегу, плакали, смиренно просили: скажите Семейке, чтобы постеленко какое прислал, хоть самые худые парки.

    Фома Пермяк обещал.

    Но когда вернулся обратно, в назначенном месте никого не нашел.

    Может, свели измученных людей какие немирные иноземцы, а может, волки полярные всласть попраздновали. Так и запомнилось: снежная долина, низкое небо, а между небом и плоской долиной – невысокое пространство запорошено медленным снегом.

    Перезимовав в устье новой реки, съев все, что можно было вокруг съесть, потеряв еще трех человек, с первым весенним солнцем двинулись по реке вверх. Обрывистые берега обтаивали, тяжелый лед падал в кипящую воду. А все равно веселее, чем беспомощно слепнуть в пустыне от неистового сияния снегов.

    Когда добрались до первого леса, на сухом возвышенном островке над рекой Майной, напротив ревущей бешеной протоки Прорвы срубили деревянный острожек. Вокруг ольха, иногда густая, не подступись. Росли березы, светло-зеленые тополя, иногда большие, как великаны. Ну, чернели траурные ондуши, зеленел стланик, как везде. В малых рощицах на берегу вдруг нашлись следы старых костров. Значит, обрадовались, бывают здесь люди. Известно, что духи, плохие или хорошие, костров не жгут.

    Сели в деревянных избах, подсчитали статки.

    Железа для подарков иноземцам почти нет. Синего бисера-одекуя тоже почти нет. Совсем почти ничего нет. И одежка – тертая-перетертая, с частыми дырами.

    Ларька Логинов, зачарованно уставившись на Дежнева, спросил:

    – Зачем все это считать?

    – Чтоб казне поруху не делать.

    – А как с душой? – зачарованно спросил Ларька.

    Семейка усмехнулся:

    – Душа, она Божья, Ларька, и больше ничья. Так что Господь позаботится о каждой. А мне – вас хранить. Больше никому. Я – прикащик, значит все статки висят на мне. Я сильно радею вас привести к жизни.

    А погода прижимная, даже весной пуржит. У поганых замерзших блат, клином выходящих на темную замерзшую реку, неясные тени. Даже ужасаться старались тихо, чтобы шумом не гневить Господа. Вот куда, правда, пришли? Кругом камень да воля. Кто-то из опытных промышленных людей уйдет к лесу, затаится под деревом с пищалью, долго ждет – вдруг олешек? Шаркнет удачный выстрел, все радуются.

    Но порохового зелья осталось мало. Каждый, кто мог, луки построил.

    Когда вынесло в низовья последний серый лед, когда заклокотала под обрывами чистая синяя, как в котле, вода, в сендухе, будто очнувшись, в одну ночь вымахнули из влажной земли цветы. Теплый воздух напитался пронзительным звоном комарья и нежным запахом багульника. Сендушные птицы разголосились, пошел по реке лосось. Однажды увидели дымок костра на берегу, пару островерхих юрт. Ну, голоса, лай собачий. Дикующие на русских смотрели с большим испугом, бросались стрелами. Одна попала Дежневу в шею. Наверное, была грязная, или просто поплевал на нее иноземец: Дежнев долго не мог поворачивать голову, поворачивался сразу всем телом, как волк. Потом освоились, взяли в аманаты дикующего одноглазого князца Чекчоя, добились ясака с Колупая и с Неговы. Правда, возмущались незамиренные чюванцы Леонт да Подонец, последний даже замахивался ножом на Дежнева, но Господь миловал.

    Одного за другим сажали в казенку князца Обляку, князца Алдыбейку, потом князцев Панилку да Чинчилдайку. Каждого внимательно расспрашивали: вот прятались зимой в низовьях реки Погычи. Выкопали глубокие снежные ямы и в них прятались. Всего девять человек, у рта мохнатые. Может, кто-то из дикующих свел тех людей в свои стойбища? Может, кто-то держит русских людей в неволе, считает их аманатами? Вы только скажите, мы договоримся. Говорили дикующим: вы нас не бойтесь, мы от души отблагодарим каждого, кто укажет живого русского. Или даже неживого.

    Ничего не узнали.

    Подводили дикующих под шерть.

    Деревянный острожек на Майне быстро разросся.

    Появились амбары, избы; острожек обнесли крепким частоколом. Несколько раз спускались на лодках вниз по реке, открыли в лимане плоскую черную галечную коргу с богатыми моржами. Дежнев потихоньку учинял чертежик всего, что видел сам и его люди. Однажды отгромили у коряков глупую бабу. Кривой рот открыт, в глазах вечные слезы, на голове много косичек. Шевелятся от вшей.

    – Муж у меня Федот.

    – Как Федот? Зачем такое христианское имя?

    – Сама не знаю.

    – Где встретила?

    – На лодке приплыл. На деревянной приплыл. Сам у рта мохнатый. Всегда говорил, что на полдень есть такой край, где живут только таньги. Может, врал. Бурей прибило к берегу, часто смотрел на полдень.

    – Почему так? Говори, глупая баба.

    – Муж у меня Федот, – опять объяснила, утерев постоянную слезу. – Так его звать, он издалека приплыл. Может, врал. Но так говорил, что сперва носило долго по бурному морю, у которого края нет, а потом выбросило на низкий берег речки Никуль. Там Федот взял меня в ясырки. Жили как муж и жена. Зимой огонь горит в полуземлянке, кто спит, кто просто так дремлет, а Федот рассказывает про людей, которые у рта мохнатые. Может, врал. А рядом с Федотом ходил длинный рябой таньга по имени Гераська. Федот и Гераська были смелые, вдвоем на утлой лодке спускались Пенженским морем до далекой реки Тигиль. А туда мало кто спускается. Там сердитые коряки с копьями, они всё отнимают у людей, а самих людей убивают. Только не ядят убитых, а так всё с ними делают. Даже самое нехорошее. С тем длинным Гераськой Федот был особенно дружен.

    – Холмогорец? – жадно спросил Дежнев.

    Баба не поняла.

    – Ну, где твой Федот? Живой? – еще более жадно спросил Семейка, представляя, как радостно пошлет людей на неизвестную речку Никуль спасать жигана Гераську Анкудинова, а главное, друга старого верного – Федота Холмогорца. – Ну, говори, глупая баба!

    – Оцинжал, – громко объяснила глупая баба, утирая слезы, часто открывая щербатый рот. – Умер лютою смертью.

    – А рябой Гераська?

    – Ну, того коряки побили.

    – Как побили?

    – Ну, копьями.

    – Да как?

    – Ну, как? – растерянно объяснила баба. – Коряки, они сердитые. Они всегда сердитые, веселые не бывают. Спустились с гор, живых убили на речке Никуль, меня чуть не убили.

    Открыла щербатый рот:

    – Я красивая, меня с собой увели. С сердитым князцем Чекавой жили, как муж и жена. Потом пришли еще более сердитые чюхчи. Они совсем никогда веселые не бывают. Убили копьями князца. Я красивая, меня с собой увели. С очень сердитым князцем Такываком жили, как муж и жена. Бусы моржовые имела. Долго жили, теперь с тобой буду жить.

    – Молчи, глупая баба!

    Сильно жалел. Так жалел Федота, что сердце болело.

    Ясно представлял себе дымную полуземлянку. В ней вонь от нечистых шкур и брошенных под ноги костей. Люди вповалку у холодных стен. Прихорашиваясь у огня, глупая баба говорит Федоту: я красивая, меня никто не убьет! А Федот переглядывается с рябым жиганом Гераськой и рассказывает, что далеко на полдень есть особенная страна, в которой живут на краю вечных лесов не такие люди, как на реке Никуль, а плечистые, сильные, у рта мохнатые. Совсем иначе, чисто живут.

    Сильно жалел Федота. Зато радовался корге.

    Корга действительно оказалась страсть какая богатая.

    На каждом камне, черном от сырости, веками вылегает тучный зверь. Страшно ревет, ластами шлепает. Под ногами – топлая кость, зуб заморный. Такая богатая оказалась корга, что поначалу казаки зуб рыбий меньше гривенки и не брали.

    Ох, корга! В первый год специально не слал гонцов в Нижний острожек. Думал: сперва наберем богатств, прознаем ближнюю дорогу к русским. А то как набегут всякие толпой, как нашумят, как натопчут, огненным боем надолго распугают людей и зверей. Сперва тихо и спокойно соберем богатый зуб, ясак, заодно учиним подробный чертежик. Нисколько не боялся того, что всех русских в Заносье – двенадцать человек. Разве мало, если жить с соседями в мире? Укрепляя мир, щедро одаривал родимцев одноглазого князца, привлекал к себе сердца. Раз уж Господу Богу угодно было привести его на новую реку, значит надо обживать край. И копить добро для казны. Хорошо знал, что, когда в Нижнем прознают путь к Погыче, сразу на реке станет тесно.

    Аж знобило от обиды: прознали, прознали путь!

    Сперва явился Стадухин, думая, что первым вышел на реку. Теперь Юшко.

    Один хищник уходит, другой тут же появляется. То укусят, то ужалят, то человека переметнут. К примеру, Евсейка Павлов. Все равно собирался с первым аргишем отослать его в Нижний, так надоел. Этот Евсейка, уговорив бывшего десятника Ваську Бугра, особенную челобитную отправил с людьми Стадухина. Мол, это они с Бугром первые увидели у моря на каменной корге богатую заморную кость, зуб рыбий. Мол, это они первые ту кость собирали. Взяли на государя моржового зубу три пуда, а достальную кость меж собой разделили.

    Евсейка ладно, у него в голове затмение, а вот Ваську жаль.

    Да всех жалел, все – люди. Только на Гришку Лоскута смотрел спокойно. Думал: есть в нем сила, но себе на уме. Ох, на уме. И Кивающего не нашел, и к Двинянину тайком приглядывается.

    Ох, корга! Ох, утешение! Ох, богатство великое!

    Одной такой корги ради можно смиренно жить в отдалении от людей. Сам расписывал каждую кость. Диктовал Заварзе с величайшим смирением и любовью:

    «Которые кости сколько числом в пуд тянут:

    первый пуд три кости, три фунта полторы головы,

    да другой пуд четыре кости две головы,

    да четыре пуда по пяти костей в пуд,

    да осьмнадцать пуд по десяти костей в пуд,

    да двенадцать костей один пуд,

    да четыре пуда по тринадцати костей в пуд,

    да два пуда по штинадцати костей в пуд,

    а всех числом в пятьдесят пуд…»

    Богатство!

    Большое богатство!

    А как сохранить? Чтобы не замыло песком, не ушло к дикующим, чтобы Двинянин не отобрал?

    Не спал. Зяб под заячьим одеялом.

  

  
    Глава VII Сокол и гусь

    На коргу поднимались возбужденно.

    Павлик Заварза, тщедушный, суетливый, сбегая с коча по сходням, зашиб ногу. Данила Панкратов, из людей верных Дежневу, совсем расшибся, упав с мостков. Теперь хмуро сидел на берегу, тискал бороду в кулаке. Дежнев оставлял его в острожке. Зачем на корге хромой?

    Рыжий Двинянин насмешливо следил за суетой. Когда надо, вмешивался. И видно, что специально не делил людей на своих и на дежневских. Этим подчеркивал: вот кто истинный хозяин на реке!

    Юшку слушались.

    Да он и не говорил ничего такого, чего можно ослушаться.

    Река вскрылась в середине июня. Гулко полопался серый лед, нескончаемой вереницей пошли длинные звенящие льдины, загромоздили реку заторами, вокруг которых клокотала светлая вода. На загрузку кочей ушло пять дней. Двинянин, ухмыляясь, каждого определял, как помечал биркой. К примеру, зверовидного Фрола, смеясь, назвал быком. И правда, все увидели: светлые волосы по-бычьи круглыми завитками падают на широкий лоб. Пашку Леонтьева определил хлыстом. А хлыст он и есть хлыст: сам длинный и голова длинная. А Томилку Елфимова обозвал снулой рыбой. Никак иначе Томилку не назовешь.

    Садясь на борта, кочики давили шумную воду.

    Бешеные, как бы стеклянные струи вырывались из протоки, впрямь как из прорвы. Глинистый берег внезапно рушился. Вода, отступив, темнела, крутилась мутными колесами. Зато выше по берегам лежали нетронутые теплом снега.

    Гришка все чаще приглядывался к Двининину. Все-таки странно. Вот Юшке без всяких хлопот достались два новых кочика самодельных, и держится большим башлыком, строит насмешки над казаками. Почему? Сильно жалел, что не нашел зимой полярного князца. Не замерзни в снегах Энканчан, сейчас, может, все было бы по-другому. Не знал как. Но чувствовал: по-другому.

    К весне подошли тяжело.

    Под самое тепло задиковал Гришка Антонов.

    До этого сидел на лавке молчком, прислушивался к треску лучины. Почти всю зиму молчком улыбался. А однажды, ничего не говоря, встал, на цыпочках прошел в темный угол избы, наклонился над спящим Томилой Елфимовым. У того лицо правда было как у рыбы, Двинянин верно отметил – сонное, снулое, и толстая губа отвисла во сне. По этим толстым губам стал бить кулаком Антонов. Едва оттащили, охолонули ведром воды. Охнув, сел Антонов на лавку и заплакал. У Томилы все лицо в крови, но и он заплакал: «Не плачь, Томила. Прощаю тебя».

    Плохое дело – задиковать.

    У одноглазого князца Чекчоя однажды задиковала мать.

    Была веселой, быстрой, лучшая вытряхательница шатра. Весело возилась с котлами, наводила чистоту, но стала стареть – шатер запылился, заболела спина, заслезились глаза от горящих веточек. Села на корточки перед очагом: «Ну, больше не могу». Встала, вышла из шатра, легла на санки. Будто куча тряпья лежит. Чекчой, жалея, подложил под голову матери мешок с обрезками шкур, но мешок круглый, голова скатывается. И шапка свалилась, снег набивается в волосы. Вокруг все живое двигалось, чтобы не замерзнуть, – только мать лежала, не двигалась.

    А другой родимец Чекчоя однажды сильно рассердился на сына.

    Вот, сказал, больше никому не верю, сыну родному не верю, никого видеть не хочу. Убейте меня! И потребовал, чтобы смертельный удар нанес ему сын. «Пусть после страдает».

    Боясь задиковать, Гришка уходил в сендуху. Под маленькими лиственницами расставлял ловушки-кулемки, стрелял из лука небогатую птицу. Вспоминал, как людно было в сендухе до того, как Мишка Стадухин огнем из пищалей распугал иноземцев. Идешь по тундре, непременно встретишь ходынского мужика.

    «Ты пришел?»

    «Ну, я пришел».

    «Где ходил?»

    «Ну, у реки ходил».

    «Что видел?»

    «Ну, многое видел».

    «Что слышал?»

    «Ну, многое слышал».

    Зажигаешь огонь. Чай пауркен.

    А сейчас край будто вымер. Наверное, боятся люди и звери: вдруг вернется Мишка Стадухин с полпути? Несколько раз встречал, правда, в сендухе неутомимого охотника Ваську Бугра. В острожке казачий десятник сторонился Лоскута, но в сендухе подходил, предупреждал непременно, не уставал предупреждать:

    «Ты, Гришка, бойся! Тебя Артюшка Солдат выслеживает. И днем и ночью выслеживает. Ты со мной говоришь возле анбаров, к примеру, а Артюшка так и зыркает, так и посматривает, так и тянет ухо трубочкой. А потом все услышанное подробно пересказывает Семейке».

    «Да какая тайна? Я от Семейки ничего не таю».

    «Это ты так думаешь, что нет тайны. А Семейка так не думает, ему надо все знать. Он боится людей потерять. Потому и требует от Артюшки, чтобы пересказывал, о чем говорят люди».

    Оглядывался: «Мы вот сейчас в сендухе, а мне и здесь кажется, что Солдат нас слышит». Усмехался: «Если ничего не услышит, сам придумает. Такой человек. Старательный. Так и слышу, как он передает Семейке: вот, дескать, сегодня известный предательский десятник опять с Гришкою говорил. Семейка всех считает предательскими людьми. И очень хочет знать, о чем говорим».

    «Да зачем Семейке такое?»

    «А чтобы тверже сидеть прикащиком».

    «Он и без того твердо сидит».

    «Ну, может, и сидит, только самочинно, – качал головой Бугор. – Двинянин недавно отправил весточку якуцкому воеводе. Он у него в уважении. Аверко Мартемьянов, промышленный человек, повез эту весточку. В ней сообщается, что дежневскую богатую коргу Двинянин знал задолго до того, как наткнулся на нее сам Семейка. Будто именно Двинянин, плывя морем с Мишкой Стадухиным, наткнулся на коргу. Будто увидел совсем плоскую отмель, а на ней вылегает зверь. В отписке даже указал время, в которое приходят на коргу чюхчи – колоть зверя. Ну и послал Аверку Мартемьянова напомнить о своих службах. Обидно ему, что некий самочинный прикащик пасется на его корге, уменьшает его запасы».

    «Ложно все это!»

    Бугор загадочно усмехнулся.

    Оно, может, и ложно, только Аверка уже в пути.

    «Не мог Юшко видеть коргу. Чтобы увидеть, надо Необходимый нос обойти».

    «А он обошел».

    «Лжет».

    «Ну, я не знаю, – качал головой Бугор. – Может, и не обошел. Зато вижу, что не гребет все под себя, как Семейка. Помнишь, зимой нашли в лесу бедное борошнишко служилого человека Пядки Уханова. Волки на клочки порвали Пядку, а на бедное борошнишко наткнулся Щукин. Что погнило, а что в дело сгодится. Юшка сказал бы: да писать в общие статки, все принадлежит всем! А Семейка?»

    «Что Семейка?»

    «Семейка статки записал на прикащика. То есть не себя».

    «Да кто тебе такое сказал?»

    «Павлик сказал».

    «Значит, лжет Заварза!»

    «А чего это у тебя так получается, что все лгут?»

    Гришка спорил, но получалось, что во многом Бугор как бы прав.

    Например, уходят люди к Юшке. Каким бы ни казался Юшка со стороны, но люди клонятся к нему. Даже мелькнуло предательски в голове: может, и я бы ушел, не сидел с Семейкой, привези мне Двинянин вольную… Но ведь не привез…

    Весной Двинянин сильно подступил к Дежневу:

    «Что ты, Семейка, к морю без спросу ходишь? Что ты лучший заморный зуб весь к рукам прибрал? И топлую кость, что весною водой разносит, прибрал, десятую часть государю не пишешь. Я вот честно явил государю прибыль: дать в казну пятьдесят пудов рыбьего зубу, и дам. А только теперь нелегко, ты выбрал лучшее».

    Нехорошо намекнул: «Не твой зуб в анбарах!»

    «Не твой, не твой! – наступал на Дежнева. За плечом Юшки стоял зверовидный Фрол. – Я за всех людей болею. Чтобы встали на ноги, не вернулись бедными. А ты людей утомил, Семейка. Они с печалью Русь видят во сне. В печальных снах приходят к ним коровы и лошади. Они баб, Семейка, не мнут сколько лет! А я каждому дам богатство, приведу домой. А значит, сбудутся сны».

    Укорил: «Тебе волю дай, ты на Погыче бирюком просидишь всю жизнь».

    Не желая дразнить Двинянина, Семейка зимние вечера теперь проводил в казенке. Тут же ночевал тихий Артюшка Солдат, посиживал у светца Гришка. Из глухой комнатки выпускали князца Чекчоя. Одноглазому аманату смириться бы, сидеть смирно перед прикащиком, а он радуется, играет глазом. Старик, дескать, прожил с женой много лет. Привыкли друг к другу. Ну, захотел старый иметь ребенка. Сказал жене: «Теперь приведу в урасу молодую, красивую». Жена сказала: «Ну, приводи. Покину тебя». – «Ну, куда покинешь?» – не поверил старик. «Пока не знаю».

    Старик сперва колебался, потом привел молодую, красивую. А жена сдержала слово. Покинула стойбище, поселилась у брата, жившего в стороне километров на полтораста. Старик прожил с молодой до весны, детей нет, любви нет, скучать начал. Только гордость не позволила позвать обратно ушедшую жену. Вместо этого потребовал почетной немедленной смерти и был удавлен ремнем.

    Дежнев кивнет и свое рассказывает.

    У него племяш ходил в Китай.

    «…И Богдойский царь нас перед себя имал и стойку учредил, – по памяти пересказывал Семейка полученное в Якуцке письмо. – И тут на стойке поставлено было шесть слонов подо всею збруею. А на слонах – теремы, изукрашены златом. И как нас взяли к царю, до царева двора прошли мы пять стен городовых, на каждой стене по пяти ворот, а у стен толщина по тридцати сажен. А над воротами – мольбища, все красиво изукрашены. А верхи маковицы теремовые – золоченые. А стены – аспид, с почвы кладены с человека вышиною. А сверху кирпич, все стены крыты кирпичом муравленным. А в башнях мосты – аспидные, и перила по край всех мостов забираны аспидовы, и столбы аспидные. А поверх указанных столбов вырезаны всякие звери и узорочья».

    Одноглазый Чекчой дивился, но уступать не хотел.

    Вот жил старик с двумя женами. Одна старая, другая – молодая. Совсем отошел старик от прежней жены, покинула она стойбище. По дороге видит: медвежья берлога. Ну, вошла. Медведица заругалась, а жена говорит: «Не ругайся, медведица. Мой муж больше не любит меня. Лучше убей».

    Медведица пожалела, стала старая жена жить в берлоге.

    Сильно подружились. Медведица подарила богатые подарки, научила разным заклинаниям. Тогда старая жена возвратилась домой и с помощью указанных заклинаний вернула любовь мужа. Он выгнал из шатра молодую, и молодая погибла от холода.

    И так каждый вечер.

    А вот о чем говорил прикащик Погычи с одноглазым аманатом, когда они оставались в казенке наедине, о том Гришка не знал. Но догадывался: жаловались, наверное. Нет Кивающего… Людей мало у Семейки… В сендухе и на горах сердитые родимцы Кивающего… Злой Юшко Двинянин особенно поглядывает на казенные анбары… Вдруг раздумает идти на коргу? Вдруг захочет загрузить нарты уже собранным рыбьим зубом? Не выставит же Семейка против многих русских людей своего верного глупого Артюшку Солдата со старой пищалью и со звездой во лбу?

    А ночью Гришка увидел странное.

    Стоял в карауле. Луна то выглянет, то исчезнет.

    Самая тоскливая стража перед рассветом. Ни огня в ночи, и всей стражи – только он, Лоскут. Даже собирался уйти: слишком силен мороз. Но вдруг стукнула вблизи дверь. Разглядел две тени. Очень нерезкие, но узнал, узнал: это Дежнев свел с крылечка одноглазого князца. Такого прежде никогда не бывало, а теперь дикуюший – в парке, одет тепло. Конечно, слаб, но радостно двигал ногами. А когда Семейка вывел из-за стены смирного верхового олешка, даже вскрикнул негромко: «Кай!» – «Молчи!» – приказал Дежнев и Гришка вспотел от напряжения и непонимания. Только видел нерезкие тени и еще видел, как верховой олешек макает в снег мягкий нос.

    – Вот как получается, Чекчой, – негромко донеслось до Гришки. – Зимой искали Кивающего. Как ты сказал, Чекчой, вешали на ондушку рыжую шкурку носатого зверя шахалэ. А Кивающий взял и без спросу умер. Мыши щеки объели. Теперь только на тебя надеюсь.

    – Ножи-палемки дашь? – вспомнил князец русские слова.

    – Не говори громко, – опять прижал палец к губам Дежнев. – Нас никто не должен увидеть. Сделаешь, как прошу, – многое получишь.

    – Котлы красной меди дашь?

    – И котлы красной меди.

    – Голубой одекуй дашь?

    – И одекуй голубой.

    Чекчой задумался. Наверное, плоским вислым веком прикрыл невидящий глаз. Долго думал. Долго молчал. Потом произнес:

    – Сокол и гусь никогда рядом не селятся. Только весной кладут яйца на проталинках. Совсем рядом. Головами вертят, видят друг друга – и гусь, и сокол, но в спор не вступают. Такой закон. Сокол не бьет дичь на земле. А гусь тоже птица умная. Никогда не полетит прямо к гнезду. Непременно сядет в сторонке и к гнезду пойдет пешком, будто не птица.

    – Вижу, понял меня, Чекчой…

    Гришка обмер. На его глазах прикащик Погычи обманно отпускал аманата.

    А если вернется? Если приведет родимцев? Если забросают стрелами и копьями? Неужто Семейка совсем отчаялся? Неужто решил, что государевы дела можно решать вот так предательски? Крикнуть людей? Задержать Чекчоя, укорить прикащика? Давно чувствовал, что не доверяет ему Дежнев. Совсем перестал доверять после того, как узнал о смерти Энканчана. Или правда наговаривает Артюшка Солдат? Мне ведь сидеть приходится между Двиняниным и Дежневым. Остаться с Семейкой страшно, и нельзя с Юшкой уйти… Как гусь, который должен ходить пешком… Взлечу, соколы ударят… Оба сразу…

    Дикующий тоже не верил Гришке.

    Гришка ему про смерть Кивающего, а князец отворачивается. Головой вертит, будто не понимает русских слов. «А он и не понимает, – объяснил как-то Дежнев. – Точнее, не хочет понимать. У них понятие есть такое – нахомиани. Если не верят дикующие чему-то, если не хотят понимать, то делают особенный вид, будто не слышат. Считают, что вслух не обо всем можно говорить, иначе дед сендушный босоногий может обидеться. Тогда далеко отведет зверей от ловушек, отпугнет олешков от пастбищ, рыбу в реках заморит».

    Повторил негромко:

    «Нахомиани».

    Ночь.

    Крикнуть?

    Остановить изменнического прикащика?

    Набегут казаки, осердясь, зарежут одноглазого. Дежневу тоже несдобровать. А с ним и Солдату. Вдруг пришло в голову: и мне… Не поверят… Я выдам прикащика, а меня бросят в реку… Не простит Юшка тягания за бороду… Для Юшки любое предательство – всего лишь вопрос времени… Он ничего не простит, даже того, что сам придумает…

    Гришка в растерянности следил из-за угла за тем, как Дежнев, оглядываясь, подсадил аманата на олешка.

    – Хэ, каалук!

    – Хэ, мэт эльэ хонтэйэ? – вновь забыл русские слова Чекчой.

    – Иди, иди, – негромко разрешил Дежнев.

    – Хэ! Отпускаешь?

    Чекчой долго глядел на темный острожек.

    Зачем-то наклонил голову, понюхал снег, коленями тронул учуга:

    – Aттay!

    Не оборачиваясь, Дежнев шагнул на крылечко, негромко прикрыл за собой деревянную дверь. Наверное, не закрыл на щеколду, чтобы все утром видели – бежал подлый князец. Полная Луна пугливо спряталась в облаке, и человек на олешке сразу исчез. Только тянулся черный след. Но и след занесет к утру.

    Гришка насторожился.

    Вот тени… Смутные тени…

    Но ведь никогда не бывает так, чтобы тени двигались неправильно…

    А если тени все-таки движутся неправильно, если они движутся не так, как должны, это нехорошо, так не должно быть… Прыгнув, Гришка коротко ударил по черному, пискнувшему, прижал нож к горлу.

    – Ну, Гришка! Убери нож!

    Лоскут убрал. Сел в сугробе, сцепил на коленях руки:

    – Ты, Павлик? Что видел?

    – Ничего не видел.

    – А зачем ходишь ночью?

    – Да разве ж хожу? – сидя в снегу, испуганно отряхивался Павлик. Снег запутался даже в бровях. – Я просто вышел… А тут голоса… Ой, что видел! – все же признался Заварза. – Тут Семейка аманата отпустил!

    – Ты глупый, Павлик, – покачал головой Лоскут, не пряча нож. – Я тебя умным и не считал, но ты глупый.

    – Да ты сам подумай! – суетливо задергался Павлик. – Семейка правда отпустил одноглазого! А одноглазый куда пойдет? Он к дикующим пойдет, он приведет сердитых. Буди, Гришка, людей.

    – Ну разбудим. А что скажешь?

    – Как это что? Что видел, то и скажу! – быстро заговорил Павлик. – Чекчой – аманат общий. Он один у нас такой. Не будет аманата, родимцы совсем перестанут уважать русских. Слухи пойдут, кровь прольется.

    – Мне твои слова не нравятся, Павлик, – угрюмо объяснил Лоскут, все еще не поднимаясь из сугроба. Но напряженно сидел. Чувствовалось, что в любой момент может настичь Заварзу. – Видишь, зачем-то Господь снова передал тебя в мои руки. Один раз – помнишь? – раненым, я тебя выходил, поднял на ноги. А теперь просто глупым. Могу ножом пырнуть, чтобы молчал. И прорубь рядом. Если бросить человека в Прорву, его рыбы съедят. Потому что как быть иначе? Ты ведь скажешь, что это я с Семейкой… – Гришку вдруг ужаснула мысль, что Павлик правда считает его в сговоре с погычским прикащиком. – Ты ведь скажешь, что это мы отпустили аманата… А мы тогда, Павлик, заявим совсем другое… Заявим, что видели, как ты вел в поводу пожилого учуга. Уводил, значит, его. Подталкивал. А на учуге сидел Чекчой…

    – Да ты что говоришь такое?

    – А как иначе? – хмуро ухмыльнулся Лоскут. Не нравилось ему, что вот вынужден защищать Дежнева. – Ты совсем глупый, Павлик. А прорубь рядом. Язык твой, как гиря, утянет тебя на дно. Будут искать, мы с Семейкой подскажем, что вроде как ушел Заварза в сендуху. Сам, по своей охоте ушел. И одноглазого свел. А тебя, Павлик, будут рыбы есть, шевелить ртами.

    – Бога побойся!

    – Зачем?

    – Ну, Гришка! – в отчаянии оглядывался Кокоулин. – Я же ничего не видел! Вот клянусь, ничего не видел! Ни прикащика, ни Чекчоя! Просто вышел по-малому. Видишь, весь мокрый?

    – А Юшка спросит?

    – То же скажу.

    – Зачем отбеливаешь Юшкины изветы?

    – Да как же иначе, ведь Юшка – башлык! – совсем испугался, заплакал Павлик, боясь Гришкиного ножа. – Домой хочу, у меня баба дома. Бабу кривой Прокоп пользует, а заплатил всего за год. Я не сплю, так болит сердце.

    – А не жди милостей от Юшки. Лучше все уйдем по закону.

    – Да сколько ж терпеть?

    – Может, до осени.

    – А аманат? – боязливо покосился Павлик. – Одноглазый Чекчой? Почему отпустили дикующего? У его родимцев сердца сердитые.

    Гришка промолчал.

    Медленно падал снег.

    Бесшумный, засыпал следы.

    – Молчать умеешь?

    – Уже научился, – горько сообщил Павлик.

    – Тогда вместе уйдем в Нижний.

    – Осенью?

    – Наверное.

    – А доживем до осени?

    – Если забудешь, что видел, то… доживем.

    Гришка сам не знал, зачем требует молчания у Павлика, но почему-то казалось ему это важным. И столь же важным казалось понять, ну почему, ну зачем так поступил прикащик? Не ему, что ль, сидеть на реке?

    – Если слово даешь, иди.

    – Куда? – не поверил Павлик.

    – В избу. Спать. Или расхотелось?

    Гришка выпростался из сугроба и поднял на ноги Заварзу. Тот, ничего не ожидая, может, правда весь мокрый, неровным шагом засеменил в тень избы.

    А снег шел и шел.

    Засыпал след.

  

  
    Глава VIII Освежение воздуха

    Влажный воздух зримо дрожал от безмерного, ни на минуту не смолкающего рева. Хрюкающие, лающие, ухающие морские звери заполонили коргу. Испугавшись или рассердясь, взревывали особенно ужасно. Нелепо скакали, падали, ласты отказывались им служить. Тысячи и тысячи зверей ревели и лаяли, а к берегу подплывали все новые. Набрав в грудь воздуха, шумно ныряли, разводя волну, другие, напротив, выпрыгивали над водой и рушились обратно, поднимая каскады пены.

    Осень. Освежение воздуха.

    Резкий ветер с моря заставлял плотнее запахивать кафтаны.

    Люди Двинянина рылись, как медведи, в выметах, в длинной скользкой морской траве, в битых ракушках – пище зверя. Сильно дивились: морж – зверь в теле обильный, как питает себя таким?

    Черный галечник. Бесконечность, дымка над морем.

    А Павлик Заварза так постоянно и жалобился: все чужое. С невыразимым укором тряс маленькой головой: вот пока лето, подняться бы к острожку. Там живые деревья, там лес растет. А на низах реки пусто. Почему так?

    – А почему у коровы рога вверх растут, а у моржа вниз?

    – Ну, то дело Божье.

    Отвернувшись от насмешника, Павлик с тоской лез грязным пальцем в рот, трогал десны: не кровоточат ли? Вчера вечером увидел на коже ног пепельные пятна. Их надавишь – они проминаются. Испугался: вдруг знаки цинготные? Вот и лазал украдкой в рот.

    Влажным ветром из-за холмов выгоняло снежные заряды.

    Сразу все дико вспыхивало, дивно светлело. Море начинало сильней шуметь, будто сама сердитая тинная бабушка, отобедав, ополаскивала за коргой свою мятую берестяную посуду.

    – Помылся бы, – повел носом Лоскут. – Ты, Павлик, весь прогорк, рыбой пахнешь.

    – То не от меня, то от моржей несет, – сомнительно объяснил Заварза.

    Оборачиваясь, с испугом взглядывал на вздувшуюся Погычу, на плоские блины первого льда, сносимые течением, на тучных зверей, от берега до берега заполонивших черную отмель. Мелко клал крест: чужое. А в море невдалеке раскачивался малый кочик. На низкой корме, обдаваемой брызгами, широко расставив ноги, весело ругался Васька Марков. Низкорослый, лицо обветренное, посечено морщинами, как у моржа, усы обвисли, зато легкая шапка с собольим околышем лихо сбита на затылок. Кочик – некрытый, с обычной ременной снастью и шириной сажени полторы, не больше. Очень даже не лучший кочик. Но Ваську Двинянин назначил кормщиком, и он теперь весело ругался: бугром стал! А то ведь и не знал, как жить дальше. В Нижнем, впав в неимоверный кураж, сильно подогретый двойным горячим винцом, начисто прогулял порученную ему богатую кость торгового человека Агапитова. Боясь правежа, через дружка Федота Ветошку, тоже загульного, сговорился со Стадухиным: тот нуждался в людях. Вот добился теперь до кормщика. Радовался: добыча большая, рассчитается с Агапитовым.

    Рассеивались снежные заряды, являлось Солнце.

    Утесы стреляли зеркальными отблесками, рев морского зверя наваливался, как обвал, как морской накат. Самая сильная буря и та однажды смолкает, а здесь бесконечный шум, как в дни творения. Гришка с большой тоской смотрел на реку, заляпанную пресными блинами первого льда.

    Камни. Кой-где песок.

    Палочки тростниковые у берега.

    Камень мрачен, песок мрачен, вода, серое небо. Понятно, что мрачность эта от Бога, но все равно ноет усталая душа – уйти бы отсюда.

    – Пиши, Павлик.

    Дежнев, горбясь, стоял под временным навесом.

    Накинули на колья старый ровдужный парус, вот и получился навес. Если не от ветра, то от снега и дождя спасает. Пользуясь этим, медленно диктовал грамотею Павлику. А Заварза расправлял на коленях бумажный свиток, обмакивал гусиное перо в висящую на груди медную чернильницу.

    – Государя царя и великого князя всеа Русии… – медленно диктовал Дежнев. – С новыя реки Погычи служилые и промышленные людишки Семейка Дежнев да Микита Семенов челом бьют…

    Диктовал:

    – А шли мы в судах на море, чтоб государевой казне прибыль учинилась… В устье новой реки Погычи – богатая корга… За губой далеко вышла в море… А на корге вылегает морской зверь, густо зуб заморный лежит… И мы того зверя промышляли и брали богатый зуб…

    Вздохнул:

    – Всего зверя ходили промышлять четырежды, зверь всегда вылегал по берегу… Но в другом году зверь на берегу вылегал позже, первый промысел пришелся только об Ильин день… А потому вылегал позже, что льды от берега не отнесло… Которые у нас люди – поморцы, те сказывают, что в Русском Поморье столь много подобного зверя нет…

    – Правда? – переспросил Павлик.

    – Как диктую, так и пиши.

    Продолжил:

    – И положили мы в государеву казну, служивые и промышленные люди, рыбья зуба весом три пуда, а числом четырнадцать… И мы, Семейка Дежнев и Микитка Семенов, со товарыщи, лес добыли, хотели людей с государственною казною отпустить морем в Якуцк… Однако море большое, сувои на нем великие… Без доброй снасти судовой, без доброго паруса идти морем не смели… Да иноземцы говорят, что не по все годы льды от берега отдирает… А посылать государевы казны пеши с невеликими людьми через немирные рода́ страшно, потому как многие людишки на тяжелых государевых службах побиты, а часть ушли с Мишкой Стадухиным… Матюшка Калин ушел… Калинко Куропот, Ивашко Вахов, другой Ивашко – Суворов… Семейка Зайко ушел, а с ним Богдашко Анисимов… – медленно перечислил Дежнев. – И на всех, кто ушел с Мишкой, имеется запись от покойного Семена Моторы…

    – Как это? – не понял Павлик.

    – Невелик головой – понимать, – хмыкнул Дежнев.

    – А Стадухин, придя, всяко начал учать… Кричал, риялся, гнал с реки… Даже стал говорить, что это его корга… А не обходил он Большой каменный нос, это точно… Это я обходил… Тот нос вышел далеко в море, и живут на нем люди чюхчи… А против указанного носу живут на островах другие люди, называют себя зубатыми, сквозь губу пронимают по два зуба немалых костяных… А я на Погыче дикующих стал подводить под шерть, взял аманатов… Но тот Мишка, прознав про такое, из зла обошел ясачное зимовье и жестоко погромил анаульских и ходынских мужиков… Сказал я ему, что поступает он не гораздо, а он повел себя так, что мы, Семейка Дежнев и Семен Мотора, бежали нартяным путем на захребетную реку Пянжину…

    Перекрестился:

    – А во прошлом году дикующие ходынцы, родимцы аманата князца Чекчоя, клятвенно обещали, что повезут на оленях государеву казну через Камень на самую Анюй-реку, только им за то надо железа… И ушли бы, да помешал охочий человек Юшко Селиверстов, прозванный Двиняниным… Позвал его с нами на коргу, там отогнали коряцких людей, что живут неподалеку и под нас тайно для убийства приходят…

    Гришка, прислушиваясь, внимательно поглядывал то на усердно выпячивающего губу Павлика, то на раскачивающийся на волнах малый кочик Васьки Маркова.

    – А тот Двинянин не знает добра, послал промышленного человека в Якуцк… Тайно от нас, зависти ради… Написал в грамотке ложно, что богатую коргу приискал он с Мишкой Стадухиным… Будто бежали по морю семь суток… А это не так, не доходили они до Необходимого носу…

    Спросил:

    – Поспеваешь?

    Павлик кивнул.

    Маленькое, будто печеное, лицо морщилось от усердия.

    – А даже от Необходимого носу новая река Погыча и корга еще далеки… Лжет Юшко, что доходил сюда…

    Лоскут, зевая и мелко крестя рот, уставился из-за плеча Павлика на свиток.

    – Служа государю, не желая порухи казне, дали мы Юшке два кочика со всею снастью… А Юшка один кочик сразу потерял своим небреженьем… Вода подошла, он покинул судно… И его людей разъяли мы по судам…

    Павлик на Гришку не оборачивался, записывал за Семейкой.

    – А промысел здесь идет сетьми-пущальницами, потому что река каменная, крутая… Рыбы красной приходит много… В верхах замирает, обратно не плывет… А белой рыбы добываем совсем мало, потому что сетей добрых нет… Все равно государевых аманатов красною рыбой кормить не смеем, чтобы им, с того корму оцинжав, не помереть, а нам из-за того в опале от тебя, от государя, не оказаться…

    – Жалеешь? – вздохнул Лоскут.

    Дежнев не понял, обернулся вопросительно.

    – Говорю, жалеешь аманатов? – повторил Гришка.

    – А как иначе? – нахмурился Дежнев, будто о чем-то своем подумав. – Не будет аманатов, нам ясак не понесут.

    Продолжил:

    – А во прошлом году родимцы аманата Чекчоя совсем не приходили к ясашному зимовью, потому что корму вокруг не было и Мишку боялись…

    Снова вздохнул:

    – Милосердный государь, вели нам, холопам твоим, служить вместе, пока с Погычи-реки казна опять не пойдет в Якуцк…

    Остановился. Хмуро, в упор, глянул на Кокоулина:

    – Своих людей Двинянину больше не отдам. Хватит! Пусть ему Евсейка служит.

    – А ты из пинежан, – усмехнулся Лоскут.

    – Я-то? – удивился Дежнев.

    – Ну да.

    – Как узнал?

    – А слова выговариваешь по-своему, – усмехнулся Лоскут. – Скажем, не «полотенце» говоришь, а «плат». Не «чесанка льняная», а «пасма». Так пинежане говорят.

    – Ну, точно.

    – А еще смотрю, – нехорошо усмехнулся Лоскут, – ты одно слово скажешь, а у Павлика на бумаге выскочит другое.

    – Это как так? – удивился Дежнев. – Никак не может такого быть. Павлик у нас грамотный. Как говорю, так и кладет слова. А то путаница.

    – Это правильно, что боишься путаницы. – Гришка через плечо Заварзы внимательно разглядывал разворот бумажного свитка.

    – Ты грамотный, что ли? – не поверил Дежнев.

    – Да так… Есть немножко…

    Сказал без всякой усмешки, и Павлик почему-то сразу покрылся жестокой бледностью. Отвернул голову, будто интересно слушать ругающегося Ваську. Подставил бледное лицо влажному ветру.

    – Да неужто грамотен? – не верил Дежнев. – Я вот не сподобился.

    Павлик Заварза откинулся ослабевшей спиной на столб навеса, под которым сидел. Маленькое лицо стало уже даже не бледным, а каким-то серым, пепельным, и пошли по нему нехорошие пятна, будто цинготные знаки.

    – Помнишь Степана с Собачьей?

    – Это который Свешников?

    – Ну да. Прозвали Носоруким. Искали старинного зверя, у которого рука на носу. А было время, учил меня.

    – Грамоте?

    Дежнев замер.

    Гришка без замаха ткнул Павлика кулаком в лоб.

    Кулак тяжелый. Ударившись затылком о мокрый столб, Павлик закатил глаза и сполз с лавки на мокрую землю. Дежнев, наклонясь, аккуратно снял с груди Павлика медную чернильницу, только потом спросил:

    – За что дерешься?

    – Он не челобитную пишет, он на тебя сочиняет новый извет, – покачал головой Лоскут. – Он все твои слова пишет неправильно.

    Поднял свиток, развернул.

    – На бумаге получается, что ты специально хвалишь Двинянина: он-де и хозяйствен, и властен, и навел на реке порядок. Тебе не удалось, а он навел. А еще пишет, что ты лично подтверждаешь: Двинянин первым ступил на коргу.

    – Ты что говоришь такое?

    – А то, что вижу!

    – Да неужто? – Дежнев оторопело наклонился над свитком. – Плохо не знать грамоты. Вот литеры вижу, а слово не разберу.

    Ахнул. Сильно ткнули сзади скамьей.

    Падая, увлек за собой Гришку.

    – Стой!

    Куда там! Павлик Заварза резво, как заяц-ушкан, бросился по галечной косе к мысу. Там лагерь Двинянина, там защитят. Там весело, там чай пауркен. Там вольные люди интересные вещи рассказывают. Расплескивал лужи, оставленные морем, но морской зверь морж, весь в безобразных шрамах, как в серых молниях, перегородил дорогу. Каждый зуб на пуд. Вскрикнув от ужаса, прыгнул в малую лодочку, приткнутую к берегу. Толкнулся веслом.

    – Павлик, куда?

    Однако Заварза знал – куда.

    Отчаянно греб. И течение помогло.

    Скоро приткнулся к низкому борту кочика.

    Казаки рывком втянули беглеца на борт, привязали лодочку, посовещались.

    Потом Васька Марков что-то сказал, и казаки обидно заржали.

    – Мне бы пищаль, – зло сплюнул Гришка. – Я бы отсюда шаркнул, не промахнулся.

    – Ты что, – испугался Дежнев. – Свои люди, русские!

    Ну да, свои, хмуро подумал Гришка. А кто отпустил одноглазого аманата? Не ты? Кто клялся самыми страшными клятвами, что аманат сам сшел? Вот где сейчас тот одноглазый? Того и гляди приведет дикующих, побьют топорами и копьями.

    – Па-а-авлик! – сложив руки рупором, крикнул Дежнев.

    На кочике быстро заговорили, потом заржали еще обиднее. А Васька Марков вызывающе махнул рукой, указывая, дескать, к тебе не пойдем, Семейка! Дескать, теперь к нам приходи в гости!

    – Поберегитесь! Куда при ветре отдерном?

    На крик никто не откликнулся. Дежнев обиженно развернул бумажный свиток:

    – Жалко Павлика. Я ему верил. Он писцовые книги вел. Знает, кому какой подарок делали, какая шла прибыль. Все статки расписывал под мою диктовку.

    Протянул:

    – Эх, Па-а-авлик… Выходит, я говорю, а моя бумага на меня указывает?..

    – Я тоже тебе говорил. Зря чинишься с Юшкой. Зачем дал ему кочики?

    – А чтобы не злобить людей, Гришка. Разве непонятно? Одну службу служим. А еще и такое, – ухмыльнулся. – Двинянин больше, чем нарты поднимут, рыбьего зубу не возьмет. Значит, остальное нам достанется. Да и сила у Юшки. Сам знаешь, какая у него сила.

    Пожаловался:

    – Лается, это Бог с ним. Лишь бы не пролилась кровь. Пока я тих и смирен, Юшко не станет ссориться. Жду.

    – Чего?

    Дежнев усмехнулся:

    – Жду, когда успокоятся люди. Никакой обман, Гришка, не бесконечен. Веревочка вьется, вьется, а потом срок приходит. Я по пальцам просчитал аккуратно, когда, где и в чем оговорился Двинянин.

    – А он оговорился?

    – Много раз, – загадочно усмехнулся Дежнев. – Так что пусть пока тешит душу. Путь предстоит не близкий. Все нартным путем на Камень, на Анюй-реку. Он половину рыбьего зубу потеряет в пути. Собачки устанут, олешки устанут, начнет снимать груз. А мы подберем. Будем неторопливо следовать по его аргишнице и богатеть на ходу. Считай, он на нас работает.

    Остро глянул:

    – Знаю, Гришка, ты в обиде на меня. Ты один сидел зимой в уединенном зимовье, а я ничем не наградил. Но ты не напрасно сидел.

    – О чем это ты?

    Дежнев замялся.

    Может, и хотел сказать, но переборол себя:

    – Двинянин сегодня в силе. Не тороплюсь поэтому.

    – Но, Семейка! – еще больше удивился Лоскут. – Если Юшка первым придет в Нижний, а потом в Якуцк, ты во всем окажешься не прав. Он же завалит приказную избу изветами на тебя.

    – Там посмотрим, – уклончиво кивнул Дежнев и пожалел, глядя в сизое, в дымке море. – Ох, пропадут люди.

    – Воры они!

    Дежнев нахмурился:

    – Если даже и воры, Гришка, то против собственной воли. Ну, правда, что можно высидеть в сендухе, не служа государю? Я на Ваську Бугра сержусь, но разве он чужой нам? Ему домой хочется – вольным.

    – Все равно не понимаю, – покачал головой Лоскут. – Бугра жалуешь, Павлика жалеешь, даже об ядовитом Евсейке, крикнувшем на тебя государево слово, печалишься. А мне за тайное сидение в зимовье ничего не выделил?

    – Такое только Богом вознаграждается.

    Помолчали.

    – А ты-то, Гришка, можешь писать слова?

    – Ну, не так, как Павлик.

    – Но понятно будет?

    – Понятно.

    – Тогда бери чернильницу. Перебелишь весь свиток. Как мне надо, так перебелишь. Отправлю скоро Бугра и Евсейку в Нижний. Здесь они только вред приносят. Их скоро даже Юшко погонит, такие у них плохие характеры. Помнишь, как с Ярофейкой Киселевым было?

    Лоскут помнил.

    В декабре сто пятьдесят восьмого в двадцать шестой день пришел в Нижний острожек сын боярский Василий Власьев и прочел перед служилыми, торговыми и промышленными людьми строгую наказную память: указанных беглых воров и смутьянов Ярофейку Киселева, Ивашку Пуляева, Ваську Бугра и прочих других немедленно брать в колодки и отправлять в Якуцк под охраной.

    Ярофейка ничего не знал: он только что вернулся с сендухи.

    Лег отдохнуть, вдруг явились с шумом Артюшка Солдат да Павлик Кокоулин. Как научил Евсейка Павлов, взяли Киселева силой и повели к сыну боярскому. Решили дураки заработать некую деньгу, в милость войти к прикащику.

    Узнав про случившееся, Мишка Стадухин впал в гнев: на опытного крепкого Киселева были у него виды. Ночью неведомо как (Стадухин будто бы ни при чем) Ярофейка сбежал из казенки. Домой побоялся идти, сунулся с перепугу во двор к хорошему приятелю Матюшке Калину, а там пьют крепкое винцо сын боярский Власьев и Стадухин за столом. Увидев опешившего Ярофейку, Стадухин самым ужасным голосом закричал:

    – Вор! Вор!

    Но всем только мешал.

    Так всем мешал, что упустили Киселева.

    Только в походе увидели предательские Евсейка и Павлик, что идут рядом с усмехающимся Киселевым. Правда, бить Евсейку и Павлика Киселев не стал. Другая земля. Как бы пожалел. Но всегда помнил.

    Дежнев вздохнул. Кочик Васьки Маркова совсем уже зашел за сизый мыс. Дай бог справиться с отдерным ветром.

    – Пиши.

    Опять медленно заговорил, подыскивая правильные слова:

    – А тот изменнический Павлик Заварза, будучи приставлен к писчему государеву делу, по глупости своей прописывал все неверно… И когда стал я при случае учить того Заварзу, он, испугавшись, к Юшке бежал…

    – Не совсем еще, – поднял голову Гришка.

    – Все равно пиши.

    Взяв свиток, взвесил в руке:

    – Вот смотри, Гришка, какая вещь. Простые литеры на бумаге, а в приказной избе переведут на гербовый лист, и пойдет он в Москву в Сибирский приказ. А там разных бумаг много. Как приходит какая, так войско переместят или гарнизон пополнят. А некоторые люди по указанной бумаге пойдут на вечное поселение, борошна, живота лишатся. Вот какая сила заключена в простой бумаге.

    – Ну и что? – сплюнул Лоскут. – Надо было весной зарезать Заварзу.

    – Пожалей убогого. Не говори так.

    Нюхали ветер: сколько в нем холода. Внимательно вглядывались в море. Прислушивались, как свистит в горах?

    Осень. Темен бег воды.

    – Будь я тобой, Семейка…

    – А зачем? – не дал договорить Дежнев. – Вот Бог не велит сосне быть березкой. И тебе, Гришка, не надо быть мною.

  

  
    Глава IX Мертвец на обрыве

    …а там внизу под каменным обрывом, чуть-чуть просматривалась сквозь туман корга. Наклонясь, Гришка видел: высокая волна, поднимаясь все выше и выше, на глазах стекленела, выкатывалась на мелководье. Грохоча галечником, прозрачно опрокидывалась на моржей. А из опрокинувшейся волны, как из разламывающегося стекла, весело выбрасывались все новые и новые звери.

    Рев, лай. И запах.

    Острый запах морского зверя заносило во все уголки.

    Запах чувствовался даже на ужасном каменном обрыве, по которому карабкался Лоскут. Носком мягкого сапога ощупывал каждый выступ, потом ставил ногу. Сплевывал дурную слюну. Дурманила, томила, взглядывала из бездны сердитая тинная бабушка. И птица-крачка, взвизгнув, бросалась в лицо – боялась за гнездо, может быть. А далеко внизу – ревущее, фыркающее, лающее пространство. Видно, как через спящих перелезают новоприбылые звери. Лезут по спинам, давят живым весом. Кто-то очнется, ударит ластом или клыком. Рев, лай, а в отделении – люди Двинянина. Бродят по отливу, по песку и галечнику, сторонясь лежбища. Иногда выберут глупого одиночку, отбившегося от стада, отгонят в сторону. Там колют копьями.

    Склон под ногами крут, но Гришка не смотрел вниз. Упорно карабкался.

    На обрыве, если верить замученному бессонницей Артюшке Солдату, ночью вдруг высветились многие огни. Уж, наверное, не пни гнилые. «Пойдешь», – сразу решил Дежнев. Наверное, знал что-то такое, чего ни Артюшка, ни Лоскут знать не могли. Артюшка, может, тоже знал, но отвернулся. Мог вызваться: «Сам пойду», но Дежнев так смотрел. Что Артюшка лишь ухмыльнулся. Близок к Семейке. С зимы смотрел на Лоскута с подозрением. Наверное, подозревал, что это Лоскут свел с казенки одноглазого аманата Чекчоя? И не понимал, почему это ходят к Лоскуту отшатнувшиеся от Дежнева люди?

    Карабкаясь по обрыву, знал: сверху увидит многое.

    Камень. Синеватые тени над морем. Сизую дымку над пространной сендухой.

    Вот какие огни могли гореть на обрыве? Не родимцев ли привел предательский одноглазый князец Чекчой? Может, правильнее уйти с Двиняниным? Отстать на Анюе, спрятаться в лесах? А потом тайком выйти к Нижнему? Получив долги, тайно уйти на судне? Но куда? В Якуцк? Там схватят. На Русь? Там найдут. Остаться в Нижнем? Посадят в колодки.

    Нет, понимал, нельзя с Двиняниным.

    Юшка и в колодки посадит, и сдаст прикащику Нижнего.

    А Евсейка, даже Васька Бугор, помогут в этом, как было с Ярофейкой Киселевым.

    Остаться с Семейкой? Но разве достаточно людей для зимовки? С первым снегом придут анаулы, придут ходынцы, сожгут острог, заберут железное. Не удержать острожек с пятью людьми, если даже пятеро останутся с Дежневым.

    Не к месту вспомнил дикующих князцев. Ну, вот что с того, что Семейка тайком отпустил одноглазого? Может, и Чекчой лежит где, подтянув ногу к мертвому животу, как брат Энканчан? Или, наоборот, ведет к корге задиковавших? Никак нельзя оставаться с Семейкой. Это так же опасно, как возвращаться. Там посадят в колодки, здесь зарежут.

    Дернулся.

    Не следует в опасных местах поминать мертвых.

    Сорвалась нога. Может, дух упомянутого Энканчана выбил камень из-под ноги?

    С силой рванулся, упал грудью на шершавый скальный массив, судорожно шарил руками – искал выступ, чтобы вцепиться и не отпускать рук, но только сползал, сползал по обрыву. Сперва сразу сажени на три, потом медленно, все медленнее, но еще страшнее – к нависшему над отмелями козырьку. Кольнуло в сердце – бездна! А камни неслись вниз, подпрыгивали, высекали искрящуюся дорожку. Моржи, задрав морды, недовольно лаяли на Лоскута. Но так, конечно, только показалось. Лаяли морские звери не на Гришку, а от полноты жизни.

    Всякое случалось с Гришкой. Пропадал в зимней сендухе, сгорал в облаках задавного гнуса, проваливался в ямы с ледяной няшей. Дрался с дикующими, махал топором, сплавлялся по быстрым рекам. Жадного рыжего человека с умыслом брал за мяхкую бороду. Даже так было: по пьяному делу вступил на коче в творило – в люк раскрытый. Летел до самого дна, мог поломаться, но зачем-то уберег Бог. И было: терялся в лесах – в самых волчьих и диких. Из таких лесов без молитвы не выйдешь. А все равно такого ужасного страха, как сейчас, не знал.

    Тащило к нависшему каменному козырьку.

    Открытым ртом хватал воздух. Хотел вскрикнуть, но кого звать?

    Да и не смел кричать над бездной, потому что всем телом чувствовал острые выступы скал, мутный сулой, вертящийся внизу, как жернов, тянущий в мутную глубину, в темь ужасной водной пучины, в костлявые руки сердитой тинной бабушки, в сеть, сплетенную бабами-пужанками из морских трав. И креста не положишь, руки цепляются за каждый еле заметный выступ.

    Вдруг свистнуло что-то.

    Ухватил ремень – шершавый, из нерпичьей кожи, с навязанными узлами.

    Ободранными в кровь руками натянул ремень, снимая страшную слабину. Вниз не смотрел. Там пучина.

    Переведя дух, поднял голову.

    На краю каменного обрыва сидел мертвец.

    Тяжелые камни еще катились вниз, глухо бились о другие камни, перестукивались в смертной игре, а Гришка, закрыв глаза, вцепился двумя руками за крепкий ремень и не мог решить, что лучше: отпустить ремень с навязанными на нем узлами или все-таки карабкаться вверх к мертвецу?

    – Кай!

    Мертвец не ответил.

    Шрам на лбу. Скулы вразлет, правая тоже отмечена синим шрамом.

    Если мыши его и ели, то явных следов не осталось. А смотрел князец так, будто никогда не лежал в снежной выемке, поджав мертвую ногу к животу. Нехорошо смотрел.

    Но ведь не должен убить, если сам бросил ремень.

    Гришка в два прыжка достиг каменной площадки, упал на нее.

    Боясь, коснулся лба Энканчана – теплый! Сердце сразу ответило несколькими ударами: не мертвец. Пугаясь, сел рядом.

    – Ну, я пришел.

    Энканчан не ответил.

    Косясь на дикующего, Гришка смотал на локоть ремень, бросил на плоский камень, траурно расцвеченный седыми лишайниками. Сказал, волнуясь:

    – Как так? Я видел тебя зимой. Ты мертвым лежал на склоне. Иней на лбу, мыши щеки объели.

    Потрогал руку дикующего: теплая.

    Ну совсем живой человек, хоть пляши с ним!

    Сказал, не веря:

    – Искал тебя, Энканчан. Вешал на ондушку знак твоего брата – шкурку рыжего носатого зверя шахалэ.

    Энканчан не ответил. Глаза пустые. Сам жив, но глаза пустые.

    – Ты не молчи, – потребовал Гришка, как прежде. – Ты живой. Ты говори, Энканчан. Я – Гришка Лоскут. Поднимал тебя на ноги в уединенном зимовье, обмывал раны. А сегодня ночью на обрыве горели костры. Мы видели. Это ты привел родимцев? Или это твой брат пришел?

    Энканчан не ответил. Глаза пусты, но ведь бросил ремень!

    – Не надо молчать, – требовал Гришка. – Если не можешь говорить, по какой причине, не можешь ответить словами, просто кивай. Ты ведь Кивающий, вот и кивай мне. Зимой видел в снегу. Ты сильно замерз. А потом Семейка отпустил твоего брата Чекчоя. Знаешь, наверное?

    Указал рукой вниз:

    – Уводи родимцев, не пугай русских, а то кровь прольется.

    Говорил, а сам мучительно размышлял: зачем все-таки отпустил Семейка одноглазого Чекчоя? Зачем так упорно искал князца Энканчана? Неужто правда хочет выставить копья дикующих против людей Двинянина?

    Заговорил быстро, заглядывая в пустые глаза:

    – Не спускайся вниз, Энканчан. У таньгов пороховое зелье. Ударяют, как гром.

    Энканчан не ответил. Поднялся. Легко, как не умеют мертвецы. Вскинул на плечо нерпичий ремень, черные, как у ворона, блестящие волосы рассыпались по плечам – длинные, неподрезанные. Не оборачиваясь, ничем не выразив живых чувств, двинулся вверх по гребню.

    – Энканчан!

    Дикующий князец не оглянулся.

    Гришка медленно присел на камень.

    Голова кружилась, когда думал о князце.

    Вот как понять? Он же мертвый в тундре лежал, я это сам видел. И вдруг – живой, живой. Даже ремень бросил!

    Часа через два спустился на берег.

    Шел по сырому галечнику, давил сапогами мокрый песок, ракушки.

    Дивился: зверь морской телом обилен, видом ужасен, а ест такое немногое. Шел, давя хрупкие раковины, бедную еду зверя. Оскальзывался на водорослях. Они зеленые, по краям в дырках. Голова кружилась думать об Энканчане. Поматывал головой, как удивленный олешек. Жадно принюхивался. Мир полон богатых цветов, запахов. Мир полон разных движений. В нем люди, растения, различные звери. Зачем молчит дикующий князец? Понять не мог.

    Ударил шквал. Ухнуло над обрывами.

    Эхо отразилось от дальних берегов, шумно пронеслось над галечной коргой.

    Две недели назад таким вот нежданным шквалом унесло в море неповоротливый малый кочик Васьки Маркова, а с ним тринадцать служилых, а с ними предательского Павлика Заварзу.

    Совсем унесло. Может, к чюхчам, может, в вечные льды.

    А может, на дно – к тинной бабушке, к ужасным бабам-пужанкам.

    Заварзу жалел. Ушел, глупый, от Семейки, тайно служил Двинянину, а чего добился? Осталась навсегда баба при кривом Прокопе, напрасно ждет Павлика. А далеко на Руси в тайной пещерке гниет богатое добро, снятое с разбитого бурей немецкого судна.

    Давил сапогами ракушки. Думал: могилы русские тут и там. Где ни пройдешь, везде русские могилы. Иные в глухой сендухе, над уединенными озерами, на каменных гривах среди болот. Другие на безымянных мысах – горки камней. А есть и такие, без крестов – в море. Семейка прав: без мира на Погыче прожить никак нельзя. Без настоящего мира с дикующими жизнь на реке сведется к еженощным караулам, к боязни отойти от острожка даже на несколько шагов. Вот недавно на свет костра, разложенного перед урасой, вышел из сумерек Васька Бугор. Рядом иссохший, как смерть, от собственной ядовитости Евсейка Павлов и зверовидный Фрол с пищалью, а с ними Двинянин. Все хмурые, при сабельках.

    – Против нас, что ль, выступили?

    Не понять: то ли боится Дежнев, то ли насмехается?

    Скрывает, как мутная вода все, что лежит на дне. Наверное, поэтому Двинянин сразу рассердился, стал кричать, что Семейкины люди его, Двинянина, коргу почистили. А ясак не емлют, кричал. И слышно теперь, идут дикующие к корге. С копьями, с луками, сердито идут. Видели казаки – по горной тропе спускались на берег сразу человек тридцать. А сколько еще может прийти? Вот почему он, Двинянин, решил поторопиться. Ты задиковал, кричал на Семейку, ты взоров не обращаешь к Руси!

    Забрал пищаль у зверовидного Фрола:

    – Мы люди государевы, всего опасаемся, и предательства. Потому что о казне печемся. А ты, Семейка, упустил последнего аманата, у тебя люди скучают пустой душой. Вот и отдай то, что задолжал. Расплатись за взятый у меня крепкий холст. За пороховое зелье, за мыло, за свечи. Я много чего тебе дал, верни мяхкой рухлядью да рыбьим зубом. Мне в Нижний пора.

    – Как расплатись? – изумился Дежнев. – Какой долг? А кочики? Со всей снастью, даже с карбасом! Дал тебе кочики, чтобы зря не стоял, не опоздал к морскому промыслу, чтоб государевой казне учинилась прибыль большая. Разве этого мало? Чего развел? «За крепкий холст»! Да весь твой холст – два рубля аршин!

    – Ты как считаешь?

    – А как в Нижнем считают!

    – Неправильно так считать! – Двинянин дерзко оглянулся на казаков и добавил несколько кучерявых слов. – Здесь я купец! Сам ставлю цены.

    Добавил, ухмыльнувшись:

    – Платить не хочешь, верни товар.

    – Да как верну, Юшко? Мыло смылилось, свечи сгорели, холст стаскался.

    – А мне что? – возвысил голос Двинянин. – Ты иноземцам делал подарки, а мне, сироте, законное не хочешь вернуть?

    – Да где мне, Юшко, терпеть такие цены? – взмолился Дежнев. – Я лучший рыбий зуб беру для казны, да еще из лучшего зуба жертвую церкви Ивана Уродливого. Вот даже Артюшка – небогат, а из личного зуба жертвует Спасу.

    – Твои анбары добром набиты, – оборвал прикащика Двинянин и выпрямился, красиво опираясь на пищаль. – Это ты так говоришь, а сам хранишь добро не в казну, а для себя лично. Вот погоди, начну искать! Слыхал, наверное, как делается по закону? Тех людей, которые зуб рыбий или мяхкую рухлядь имают по-воровски, таких вязать, сажать в колодки, а все добро отписывать на государя. Корыстуешься, Семейка, а люди твои пусты!

    Обернулся:

    – Эй, Васька Бугор, скажи: много у тебя личного рыбьего зубу?

    – Ну, пуда три.

    – Пошто мало?

    – Большую часть отдал в казну.

    – А у тебя, Евсейка?

    Иссохший Павлов с готовностью выдвинулся вперед. Закивал быстро, зло, с прищуром: вот у него совсем мало. У других по-разному, а у него мало. Он умеет искать зуб, нисколько не боится морского зверя, но как только соберет – все у него отнимает Семейка!

    – А у тебя, Анисим?

    Обернулись на отсутствующего Костромина.

    – Анисим в лагере. – Васька Бугор, не глядя на Дежнева, ухмыльнулся. – Анисим – тихий человек. Он Семейке мешать не станет.

    – Тогда и не надо Костромина, – сплюнул Двинянин. – Вернемся в острожек, сам загляну в каждый анбар, все лично пересчитаю. Так думаю, что в анбарах лежит многий необъявленный зуб. Опечатаю все именем государевым.

    Для убедительности показал печать на нитке:

    – У якуцкого письменного головы Василья Пояркова вырезан на печати хищный орел на камне, а мой орел – на змее. Видишь, как смело терзает змею-неправду? У тебя, Семейка, в анбарах рыбьего зубу на пятьдесят пуд, сам так говоришь. И личных запасов под потолки. А мне, сироте, за холсты мои, за мыло, за пороховое зелье, за свинец, за вареги теплые, оказывается, дать нечего?

    – Рыбий зуб вольно и на себя брать, – возразил Дежнев. – Но я в казну со всего кладу обязательную десятину. От лучшего зуба – лучшую, от среднего – среднюю, от худого – худую. Специальные книги есть. В них все записано. – Не глядя взял из рук Артюшки Солдата извлеченную из урасы толстую книгу, постучал по ней кулаком. – Сюда все внесено. До самой последней мелочи. Павлик Заварза писал, теперь, наверное, покойный.

    Укоризненно покачал головой:

    – Вот прочти, Юшко. С любой страницы. А не хочешь, пусть прочтет Гришка.

    «А на Гришке Лоскуте за лодку взят соболь…

    А на Тренке Курсове за бабий кожан взято четыре соболя…

    А на Степанке Каканине за ягоды и торбасы да за огниво взята пластина соболья…

    А на Пашке Кокоулине за холстишко старое, за прядено за три пасма, за малахай недорослиной, за сумочку – взято три соболя, да за свечи – пять соболей…

    А на Сидорке Емельянове за лоскут кропивной сети – две гривны…

    А на служилом человеке Ваське Бугре за икру да за мясо вяленое – четыре соболишки…

    А на Ваське Маркове за штаны ровдужные да за ушканину – пластина соболья…

    А на Сидорке Емельянове по кабале за четырнадцать соболей – пуд кости, семь зубов…

    Да за восемь рублев десять алтын взято с Ивашки Яковлева тридцать три фунта рыбья зубу, а за одеяло шубное – три рубли. Да еще за котел да за десять чиров жирных – пять рублев десять алтын…

    А на Семейку Дежнева кабала выдана во шти рублях: взял простой топор железный, собаку да сетку волосяную…

    А торговый человек Анисимко Костромин взял лоскут сети да ровдугу, два фунта свинцу, блюдо оловянное, плат холщовый, и кабала с Анисимки взята в семи рублях с полугривною…

    А на Артюшке Солдате за нательный крест, да за сеть мережную, да за сковороду…

    А на Федотке Ветошке за двадцать чиров, за фунт свинцу, за ладан, за холст, за шапку вершок красной с околом да за клубок тетивы…»

    – Хватит, – остановил Дежнев. – Сам видишь, Юшко, все занесено в книги. Безмен не попова душа, не обманет.

    – Ишь, у тебя все записано, Семейка, – почувствовал смиренность прикащика Двинянин, – только ведь ты мою коргу обобрал! Без спросу взял лучший зуб заморный, топлый, самый что ни на есть легкий в поиске. Его какой труд брать? Да и не в казну, а в карман емлешь.

    Гришка ни на секунду не спускал внимательных глаз с Фрола. Думал: коль кинется зверовидный – враз перейму. Думал: не зря явился Двинянин. Видно, что испугался появления дикующих. А взять зуб из чужих амбаров всегда легче, чем отобрать у живого зверя.

    – Молчи, Юшко! – впервые рассердился Дежнев. Может, рассердило его наглое упоминание о корге. – Я тебе кочики дал, за все расплатился. И про коргу – молчи! Я первый ее увидел, первый на нее ступил. Она по всякому праву – моя. Вот если что другое, тогда говори что хочешь.

    Рыжий Юшко поиграл дьявольскими глазами:

    – А вот хочу вернуть топлый хороший зуб.

    – Тот, который в анбарах?

    – Правильно, Семейка.

    – Да за что?

    Двинянин расправил плечи.

    – А за тяжкие службы и за скаредность твою. Ты вон с Треньки Курсова за бабий кожан взял четыре соболя. Ты бедному Павлику… – Двинянин перекрестился. – Ты бедному Павлику Заварзе, который твои книги вел, за три соболя дал какой-то холстишко старый да малахай недорослиной…

    Казаки смолкли. Тесно сомкнулись – одни за Двиняниным, другие за Дежневым.

    А Гришка даже переступил ногой, чтобы удобнее было перенять косящегося на него Фрола.

    – Ты Гришке Лоскуту дал лодку, а взял за это доброго соболя. Ты Сидорку Емельянова обидел, всяко обобрал. С Васьки Бугра за икру да за какое-то мясо замылившееся снял четыре соболя. И с Васьки Маркова, – опять широко перекрестился, опять оглянулся на казаков, – за штаны ровдужные да за лежалую ушканину пластинами взял. Разве не так?

    – Да кто ж дает впустую?

    – Молчи, Семейка! Вот за тобой стоит Артюшка Солдат – пес твой верный, блаженный, с дурной отметиною во лбу. Знаем, знаем, как прост. Только ты и с пса верного за крест нательный да за простую железную сковороду взял кабалу.

    Погрозил пальцем:

    – Я все знаю, Семейка!

    – Да ведь деньги счет любят.

    Но Двинянин торжествовал:

    – Люди твои безрадостны пребывают!

    – Зачем так говоришь?

    – А где ясашные? Где ясырь живая? Где послушные аманаты? Где особенный аманат Чекчой, у которого глаз выстрелен? – Прищурился, правая рука на пищали. – Я на Погычу пришел с государевой наказной грамоткой. А в ней сказано, чтобы иноземцы ясак платили, и за прошлые годы тож. И чтобы их подростков, детей, и всякую братью, и племянников, и захребетников, и всех прочих родимцев, сыскав, приводить под государеву высокую руку.

    – Но ласкою, Юшко! Ласкою, а не жесточью! – закричал Дежнев. – Я ходынских и анаульских мужиков привел под шерть, они несли ясак, были послушны. А Мишка Стадухин все испаскудил!

    – Не гневи Бога, Семейка! – не выдержал ядовитый Евсейка. – Отдай нам зуб, всякое рухлядишко.

    – А ты не спеши, – загадочно усмехнулся Дежнев, будто Евсейка, сам того не зная, вывернул разговор на нужную дорогу. – Ты, Евсейка, всегда спешишь, а богатство работы требует.

    Теперь даже Бугор обиделся:

    – Разве мы плохо служим? Ты дерзкое говоришь, Семейка. Может, ты и прикащик, только мы теперь тоже не беглые.

    – А какие вы теперь? – делано удивился Дежнев.

    – Да ты что? – изумился Бугор. – Мы нынче люди государевы. Я сам – казачий десятник.

    – Бывший десятник! Зря обманываешься. И другие зря.

    – Ты так потому говоришь, что рыбьего зубу жалко, – засмеялся Бугор.

    – Зубу не жалко, – потемнел Дежнев. – Еще возьму. Только куда вы с тем с зубом?

    – В Якуцк! – стремительно ответил Евсейка. – В Тобольск! Может, в Москву сойду.

    – Ага, ждут вас там… Бич и кобыла… Как вернетесь, так каждого возьмут под стражу… Тот же Юшка набьет колодки…

    Двинянин вскинул пищаль, на нем дружно повисли.

    – Раньше Павлик Заварза мои бумажные дела вел, – ровно, с достоинством объяснил Дежнев. – Слабый он человек, конечно, мотало его из стороны в сторону. Ходил с Моторой, ходил со Стадухиным. Ко мне пришел, потом склонился к Юшке. По Юшкиному наущению писал на меня изветы.

    Отступил на шаг от рванувшегося к нему, но снова перехваченного Двинянина, еще сильней потемнел лицом. Предупредил:

    – Стой, Юшко, где стоишь! У меня нож за поясом. На нас сейчас, может, дикующие с обрыва смотрят. Я так скажу. Ты пришел, Юшка, на Погычу и сказал: вот на тебя, Фрол, и на тебя, Артюшка, и на тебя, Бугор, и на многих других дадена специальная государева грамотка. И сказано в грамотке, что заворовавших – простить, пусть снова государю служат.

    – Да разве ж не так? – в нетерпении выкрикнул Васька Бугор, не спуская страдающих глаз с Дежнева. А ядовитого Есейку Павлова от нехороших предчувствий даже затрясло.

    – Даже совсем не так, – ровно ответил Дежнев. – Вы держите Юшку крепче, а то впаду в грех. Юшкины слова всегда были обманны, а тут особенно. Про грамотку эту он сочинил сам, а исполнил ложную грамотку какой-нибудь подьячий в Нижнем. Сочинил ее, чтобы Юшка оторвал от меня людей и самочинно делил добычу.

    Обвел глазами замерших казаков:

    – Если по правде, то все не так, как сказал Юшка. Напротив, велено ему сажать вас в колодки беспощадно. Тебя, Бугор. И тебя, Евсейка. И тебя, Солдат. И всех других. Вы поможете ему вернуться, вы ему богатство доставите в Якуцк, а он продаст вас воеводе и награду получит.

    – Как верить тебе? – Евсейку била нервная дрожь.

    – Я – прикащик Погычи, – ровно ответил Дежнев. – Приставлен к государеву делу. Обязан мне верить. Вот стоит рядом Гришка Лоскут, его знаете. Когда Павлик Заварза рассказал про обманную грамотку, Гришка каждое слово слышал. Слаб был Заварза, вам не сказал про поддельную грамотку, но мне выложил. Гришка свидетель.

    Обидно фыркнул в бороду:

    – У нового воеводы на всех найдутся железы. Но даже с сердитым воеводой можно говорить. Я по весне с Данилой Филипповым послал особенную бумагу на имя государя. Ты, Бугор, хоть и беглый, а служишь надежно. И ты, Артюшка Солдат, служишь делу надежно. Вот и просил я простить многих за дальние службы, за тяжелые раны, за аманатские имки, за голодное терпение на новой реке. Думаю, простят. Думаю, так будет.

    Гришка, забыв про зверовидного Фрола, открыв рот, изумленно вслушивался.

    Ох, не прост Семейка! Сослался на него, а что он слышал?

    Да не слышал ничего такого, ни от Семейки, ни от Павлика. Дежнев это сейчас придумал, чтобы поразить людей. Сослался на него, – значит, верит, что казаки задумаются. Значит, и ему верит. Ведь я мог слышать. Не слышал, конечно, но мог, мог.

    А Дежнев закончил с обидой:

    – Своих людей, Юшко, тебе не отдам. Больше тебе никого не отдам. Ты только губишь людей. А мы Необходимый нос обошли.

    – Могли не обходить, – снова рванулся Двинянин. – Я на Погычу другой нашел путь. Сушей.

    Дежнев усмехнулся:

    – А и сушей первым не ты пришел. Сушей первым пришел Стадухин. А ты, Юшко, всегда идешь по чужим следам. Не труслив, не глуп, этого не скажу, но всегда идешь по чужим следам. Твоих первых следов не знаю.

    Хмуро объяснил:

    – Я нос видел Необходимый, губу морскую, рядом мелкая речка выпала в море. За тем каменным носом не видно было на восток никакой земли. Считай, мы с Федотом Алексеевым да с жиганом Анкудиновым дошли до самого края. Значит, теперь надо садиться здесь, искать вечного мира с иноземцами. Иначе зачем шли? Наша теперь земля.

    – Ну, может, и наша, – несколько успокаиваясь, сплюнул Двинянин. – Только вся голая. Ты ее распространил, а она голая.

    – Народы везде проживают, Юшко. Даже на голом месте.

    – Чюхча не морж, зуб на нем не растет!

    – И с чюхчами лучше жить в мире.

    Казаки настороженно сдвинулись. Зверовидный Фрол, тряхнув серьгой, потянулся к сабельке. Готов был рубить, только дай знак. И Евсейка схватился за сабельку. Еще ничего Евсейка не осмыслил, но гудело, гудело, гудело в голове: да что ж это такое творится? А почему он опять беглый? Волнуясь, рвал сабельку из ножен.

    Но прозвучал крик с реки:

    – Дикующие!

    Оборачивались. Искали глазами.

    – Вон, вон… В лодчонке…

    – Данила, что ли?..

    А Данила Панкратов, выгребая по быстрому течению, запаленно кричал:

    – Дикующие! Анбар сожгли!

    Взбираясь на берег, подхваченный сильными руками, невидяще всматривался в злые лица:

    – Дикующие на Майне! Спускаются вниз. У нас анбары горят!

    Водой охолонули человека. Узнали: может, малый уголек вынесло из трубы, может, искру раздуло, но враз занялись анбары в острожке. Огонь был такой, что пламя срывало с крыш, несло, как живое, над другими крышами. Все ясашное погорело и личное борошнишко. Весь припас, платье.

    Не верили:

    – Да неужто все?

    Данила смахивал злую слезу с глаз. Лицо в копоти. На Двинянина глядел с опасением.

    – Мы, – запаленно вскрикивал, – тушить не могли. Стояли за палисадом, смотрели с оружием в руках, как спускаются вдоль реки дикующие. На нас дикующие не смотрели, будто не видели. Шесть отрядов прошло. И все в вашу сторону.

    Двинянин, сжав кулаки, отвернулся. Жалел, наверное, что Гришку Лоскута, бесстыдно подергивающего вывернутыми ноздрями, нельзя зарезать. Жалел, что не сделал этого в Нижнем. Боялся, наверное, дикующих. Кивнул зверовидному, отдал пищаль. Ох, большая река Погыча. На корге зверь морской хлопает ластами. Небесная механика неясна зверю, но и он вскидывает голову.

    Как понять всё?

  

  
    Глава X Огни на горах

    …туман оползал бесшумно.

    А в лагере Двинянина шум.

    Требовали показать грамотку, названную Дежневым ложной, грозились звать Лоскута читать. Бугор, Костромин, Васька Щукин, Симанко Головачев, яростный Евсейка Павлов – все пытались понять, кто они? Беглые, как были, или все же простили их? Где та грамотка? Не могли доискаться.

    – Наверное, Павлик свел. – Двинянин дерзко играл глазами. – Раз нет нигде грамотки, значит с собой носил.

    Казаки, ярясь, грузили на кочики рыбий зуб, чинили мелкое борошнишко.

    С костлявого берега дергали из воды рыбу, морозили в ледяных ямах, квасили в специальных запанях. Ночью тревожно вставали над Погычей яркие багрецы, обвисали с неба нежными ризами. Кровавые переливы отражались на первом снегу. Он упал и не хотел таять. А каменный берег прихватило узким молодиком. Чистый, прозрачный лед утром ломался, из тумана беззвучно выплывали другие чистые льды. Оторванные от надежных пристанищ, не знали, наверное, куда плыть, и часами кружились в прибрежных тихих течениях, пока намертво не пристывали к черным кекурам или садились на мель.

    Дежнев кутался в кафтан. Прислушивался к шуму за мысом. После стычки с Юшкой осторожничал, зато часто появлялись возле урасы Васька Бугор с Костроминым. Даже ядовитый Евсейка появлялся. Общались, конечно, с Гришкой, Семейке ведь надо глядеть в глаза. А как смотреть, если сами от него отвернулись?

    Наедине Дежнев приставал к Лоскуту:

    «Ты, Гришка, мне объясни. Я понять не могу. Ты правда видел дикующего на обрыве?»

    Гришка вздыхал. Ох, ждет дикующих прикащик Погычи. Наверное, сговорился. Никак не мог понять: почему все в мире стоит на предательстве? Почему пришел и предал Стадухин? Почему Юшко живет тем же? Почему потянуло к предательству Семейку? Неужели нельзя иначе? Сам уже сомневался: видел ли Энканчана? Может, и не было никого в том розоватом снегу близ уединенного зимовья? Может, и на обрыве никого не было?

    Но нет, лежал в снегу дикующий! Ноги – к животу, мыши щеки объели. Ни стрел при нем, ни ножа. Охотники так не ходят. И на обрыве был он же, только теперь живой, даже ремень бросил! Ни слова не сказал, но лоб теплый. Так у мертвецов не бывает.

    Голова кружилась. А Дежнев подозрительно поджимал губы: ты, мол, Гришка, разберись в своих видениях. Нас на Погыче мало, нам твои видения во вред. Мы все должны видеть четко, все понимать. И подозрительно поджимал губы, будто сам-то чист, будто сам-то не отпустил аманата!

    Устав от непонятных мыслей, Лоскут садился на старый пень у костра, подолгу смотрел в сторону невидимых во тьме гор. Журчала невидимая вода, несла невидимые кокоры – разлапистые, черные. Печально кричала северная птица. Нигде ни огня, будто правда край пуст. Потом приходил Бугор. Тоже отчаялся найти правду.

    – Сидит Семейка?

    – Сидит.

    – Домой не хочет?

    – Пока вроде не хочет.

    – Ну, Бог его наставь. А ты?

    – Я что? Я бы пошел. Но где мой дом?

    Качал головой: вот как непрост оказался Семейка.

    Кто бы ни пришел на новую реку, он каждого пересидит. Наверное, навсегда останется на реке прикащиком. Люди уклоняются от Семейки, устают от его хозяйственности, а потом все равно бегут к нему. Однажды Солдат схватился за нож: ядовитый Евсейка слишком над ним насмешничал. Так Семейка и в этом случае сказал загадочно: «На себя замахиваешься».

    Солдату сказал, а не Евсейке.

    Именно верному Артюшке сказал, который ничего и не понял, но спрятал нож.

    Но зачем Семейка отпустил Чекчоя? Зачем ему понадобился Энканчан? Тоже ведь не простые князцы, хотя и дикуют.

    Рассказывали.

    Однажды Кивающий напал в сендухе на таньгов.

    Отнял у них страшный огненный бой, бросил в реку. Девятерых русских убил, а десятого схватил за руку. «Меня не бойся, – сказал. – Тебя не убью. Вот хочу спросить: много твоих людей готово к битве?» – «Сейчас ни одного не осталось, ты всех убил, – ответил испуганный таньга, у рта мохнатый. – Остались одни старики да подростки». – «Когда твои подростки станут воинами?» – «Года через три… Ну, может, через четыре…» – «Тогда уходи. Отпускаю тебя. Придешь через три года, когда подростки сильными станут».

    А в другой раз пришел Кивающий к сердитому коряку.

    Сердитый коряк молчал, потом поднял глаза: «Почему молча сидишь? Разве пустым приехал?»

    Кивающий покачал головой.

    «Хэ! Зачем говорить? Просто крикни родимцам, чтобы принесли лахтаков жирных – двадцать. И связок ремней черных и белых – столько же. Всяких вещей пусть принесут по двадцати».

    «А что мне привез?»

    «Хэ! Тебе ничего не привез».

    «Совсем ничего?»

    «Совсем».

    «Тогда ничего не дам».

    «Хэ! Сам возьму! – засмеялся Кивающий. – А тебя убью».

    Сидя в казенке, одноглазый князец много рассказал.

    Например, про страшного зверя, жившего на Анюе, рассказал.

    Звали страшного – Келилгу. Был тяжелый, ходил с широко раскрытой пастью, а лапы впереди с длинными острыми когтями – как сабельки русских. Однажды пастух пропал. Может, попал в плен к деду сендушному, тот сделал его работником, может, заблудившись, сошел с ума. Пропавшего пошел искать Энканчан, он же Кивающий. Как увидел Келилгу, сразу понял, что это страшный съел охотника. Спасаясь, закричал весело: «Эй, Келилгу, смейся! Эй, Келилгу, будь доволен! Я жирный, ты сейчас меня съешь. Мои олени жирные, ты их съешь».

    «Ха-ха-ха!» – довольно засмеялся Келилгу.

    Так громко засмеялся, что пасть его раскрылась широко.

    Верхняя челюсть коснулась волосатой спины, а нижняя упала на волосатую грудь. Даже остановился страшный, чтобы помочь себе лапами, иначе не мог пасть захлопнуть. Пока это делал, Кивающий отбежал. Но в скором времени страшный снова настиг его.

    «Эй, Келилгу, смейся! Я жирный, ты меня сейчас съешь. Мои олени жирные, ты их съешь!»

    «Ха-ха-ха!» – довольно засмеялся Келилгу, и его челюсти широко раздвинулись, касаясь волосатых спины и груди. Так широко, что снова пришлось пустить в ход лапы.

    Так в преследовании достигли селения.

    Ходынцы увидели бегущих, все собрались вместе.

    Так много собралось, что число людей определялось цифрой предел знания. Все вместе напали на Келилгу и убили страшного копьями. Правда, и Келилгу убил многих. Энканчана, например, ударил лапой. С тех пор он и стал Кивающий.

    Ох, как все непросто, думал Лоскут.

    Представлял: нарты, лодки, наконец сани.

    Видел мысленно Якуцкий острог, Илимский. Енисейский. Потом – Нарым. Потом Сургут, каменный Тобольск с дивным кремлем, отстроенным пленными шведами. Верхотурье, Соль Камская, Кайгородок, Тотьма. А за Ярославлем уже и никаких вожей не надо… Там – Москва… Там вечный шум на Пожаре.

    Вот только зачем туда? Отец зарезан, единственный брат зарыт в сендухе. А царь Алексей Михайлович, он же Тишайший, Соборное уложение подписал. Теперь бегай, не бегай, никаких тебе урочных лет! Попался стрельцам, вернут прежним хозяевам.

    Если воли искать, то не с Юшкой. И не на Руси.

    Прав, наверное, Семейка – наша река, надо на ней садиться.

    Вдруг увидел себя целовальником при Дежневе. А что? Разве не заслужил? Поставлю деревянную избу, отгромлю у коряков какую бабу. У коряцких баб глаза вразлет, взор странен. В избе тепло, багрецы в небе. Тоскливо и сладко воют собаки. Чай пауркен. Воля!

    Вот обошел Семейка Необходимый нос.

    За этим носом только вода, уже ничего нет, кроме воды и льдов.

    Чайка летит в море, но скоро возвращается с испугом. Неужто правда нет дальше уже никакой земли? А если есть, то кто может жить там? Может, чюхчи? Гришка видел одулов – рожи писаные, якутов, кривоногих кереков. Воевал с коряками, дружил с робкими анаулами, с хмурыми ходынскими мужиками, а вот настоящих чюхчей никогда не видел. Говорят, у них зуб рыбий в верхней губе. Считают, красиво. Завидовал Семейке: он первым прошел в Заносье, загадочен.

    Вздохнул. Глядел в малый костерчик.

    Вдруг в ночи хруст. Крикнул, поднимаясь:

    – Кто?

    С непонятной усмешкой выступил из тьмы Васька Бугор. Сразу видно, что шел быстро: кафтан на груди распахнут, голос с придыханием:

    – В карауле? Двинянина опасаешься? Это правильно.

    Из урасы, заслышав голоса, вышел Дежнев.

    – Ты, Васька?

    – Ну.

    – Зачем ходишь ночью?

    – Тоже опасаюсь.

    – Чего?

    Бугор отвел глаза в сторону:

    – Шум у нас. Опять большой шум.

    – Наверное, коргу делите? Или нашли ложную грамотку?

    – Была ли та грамотка?

    – Была, Васька.

    Ночь. Глухо. В такую ночь, холодную, ясную, предвещающую скорую зиму, все живое спит, набирается сил для будущей зимовки. Зима на Погыче долгая – в пургах, в снежных заметах. Дежнев зевнул в ладошку:

    – Чего шум-то?

    – Дикующего поймали. Пытать хотят.

    – Да зачем?

    – Серебра хотят, рухляди мяхкой, знаков золотых. Может, узнают, где какие неизвестные стойбища. Все отберут, полуземлянки разрушат.

    – Мало взяли с корги?

    – Выходит, мало.

    – А дикующий? Он ходынец? Или анаул? – насторожился Дежнев – Если ходынец, его пытай не пытай, он ничего не скажет.

    – Этот скажет. Его не спрашивают, он все говорит.

    Дежнев тревожно поднял голову:

    – Чекчой?

    – Он, подлец. Глаз стреляной.

    – Где поймали?

    – Сам пришел.

    – Как сам?

    – А пришел, никто его не тянул. Наверное, рядом другие ходят, потому что ведет себя смело.

    – Может, не к вам шел?

    – А теперь уже все равно.

    Дежнев остро взглянул, крикнул:

    – Артюшка! Поднимай людей!

    – Всем идти? – выглянул из урасы Солдат.

    – Нет, пойду я. И Гришка пойдет. А вы сидите и слушайте. Ударит пищаль за мысом, тогда решайте.

    Кивнул Лоскуту:

    – Идем.

    Шли в темноте.

    Ноги зарывались в галечник, ломалась под сапогами обсохшая морская трава.

    Свет увидели издали. Дров в лагере Двинянина не жалели, не зимовать: костры за мысом поднимались высоко, весело. У крайнего наклонился над котлом зверовидный Фрол. С ним Тюнька Сусик. С ними Анисим Костромин в окладистой бороде. Черпали из котла деревянными ложками. Увидев Дежнева, оглянулись.

    Юшка Двинянин сидел на удобном пне, как в хитром кресле. Кафтан распахнут, шапка на коленях, в руках нож с куском мяса, глаза дичат. Князец Чекчой у ног. Сидел на холодном галечнике. А руки для осторожности связаны на животе.

    Гришка вдруг остро понял любопытство Чекчоя.

    Вот жил непричесанный, ловил в сендухе диких олешков, зверя стрелял, пел долгие песни, собирал на корге богатый зуб, резал из того зуба болванчиков. Потом пришли русские, выстрелили один глаз, посадили в казенку: пусть родимцы несут ясак, вы государю задолжали за многие прошлые годы. А он не знал, что под царем живет, что царю должен. Ко всему, зверь ушел, рыба ушла. Видно, все живое проиграл в тот год дед сендушный. Ничего людям не оставил, кроме гнуса и голода. Когда родимцы, упав от голода, перестали уже шевелиться, увидел Чекчой молодого оленного быка. Тот случайно забрел на стойбище, шевелил ноздрями, пытаясь понять, почему от людей пахнет по-другому, не так, как прежде? Вот повезло Чекчою: убил быка. Сварил густой бульон, стал давать людям по ложке. Целую неделю выздоравливали.

    Помаленьку выздоровели.

    Чекчой и сейчас, как всегда, вертел черной головой.

    Радовался кострам, свету. Даже Двинянин изумленно кивнул:

    – Ну, прямо не человек, Семейка. Прямо не князец, а ширкун какой-то.

    Остановясь в трех шагах, Дежнев невольно возвысился над Двиняниным. Некоторые казаки, не облизав, ложки побросали. Впервые пришел Дежнев в их лагерь, дивились. Только Юшка, откусив от дымящегося мяса, отвернулся. Этим как бы подчеркнул незначительность Семейки.

    – Вернемся в Нижний, всех созову, – видно, продолжал какой-то прерванный появлением Дежнева разговор. – Сядем в круг в уютном дому вдовы десятника Коновалова. Он обширен, все разместятся.

    Весело вздохнул:

    – Вдова – женщина умелая. Устроит стол богатый. Будет на столе заяц поджаренный в шкварках, голова свиная цельная под чесноком, потрох лебяжий с шафраном, шейка опять же лебяжья, а по шейке тапешки, тапешки – калачики в масле, пряжены ломтями. А для Сусика отдельно – утка верченая, если раньше не пробовал. Опять же, зайцы в рассоле.

    Неторопливо поднял голову:

    – Семейка? Чего пришел?

    – Своего аманата ищу.

    С усмешкой откинулся на удобные корни:

    – Вот правда, Семейка, почему так? Я как что ни найду на реке, так все твое.

    Ухмыльнулся:

    – Может, князец и твой, только ты не сумел его сохранить, – значит, потерял на него право.

    Весело предложил:

    – Купи!

    – Кого? Чекчоя?

    – Ну да. Почему нет?

    Лихо подкрутил усы, продолжая насмешничать:

    – Смотри, это не простой ходынец. Это князец полярный. Бляха на нем. Большая, серебряная. Хочешь, продам вместе с бляхой? Только это будет дороже. Зато ты, Семейка, будешь вечерами говорить с иноземцем. Ты ведь любишь с иноземцами говорить, да? Считай, повезло тебе.

    Выдохнул изумленно:

    – Ну, не князец, а птица короконодо! Тебе он многое расскажет, – кивнул. – Ты ведь тоже горазд болтать. Может, выведет тебя на серебро. Ты торопиться не любишь, может, правда выведет тебя на серебро. На Руси, сам знаешь, с белым металлом плохо – перечеканивают в деньгу гамбургские рейхсталеры.

    Сплюнул изумленно:

    – Ну правда, купи! Устал я от этого иноземца. Всего два часа прошло, а я уже устал. Я ему слово, а он в ответ пять. Я ему пять, а он в ответ десять. И руками машет. Вот пришлось связать руки.

    Весело выдохнул:

    – Купи!

    – Божье ль то дело, Юшко?

    – Да Божье, Божье! – отмахнулся Двинянин.

    Ничего не боялся. Видел, что своих больше. Прищурился:

    – Ну правда, почему так получается, Семейка? Что ни найду на реке, все почему-то оказывается твоим. И корга – твоя, и зверь, и рыба в реке. И Луна в небе, а теперь аманат. Ты скоро весь край назовешь своим, откажешь государю, а? Не боишься?

    Погрозил длинным пальцем:

    – Ты закон нарушал, давал железо дикующим.

    Презрительно ткнул ногой князца:

    – Зачем весь в серебре?

    Чекчой охотно повернул круглую голову, моргнул живым глазом. Залопотал певуче, живо, без всякой обиды. Получалось, что вот он связан, а обиды в нем все равно нет.

    – Давал тебе Семейка железо?

    Чекчой закивал:

    – Ножи!

    – Слышишь, Семейка? – презрительно прищурился Двинянин. – Государевым указом запрещено давать иноземцам железо.

    Но не выдержал:

    – Купи!

    Гришка стоял за спиной Дежнева.

    Незаметно скашивал глаз на зверовидного Фрола.

    Думал, держа руку на сабельке: все тут полны сомнениями. Каждое слово тут с некоторых пор кажется обманным. Но ведь все равно, не могут русские поднять руку на русских. Мало ли что вскочил Двинянин, зло притянул Дежнева длинной рукой за отворот кафтана:

    – Иноземцам даешь железо!

    Потянулся к ножу, болтающемуся на поясе, но дикующий вдруг вскочил, подпрыгнул нелепо. Закружился на тоненьких несвязанных ножках, заклекотал по-своему с большим чувством.

    – Он что, с ума съехал?

    – Лочил нэдэй, говорит, – вырвался из рук Двинянина Дежнев. – Говорит, что огни горят.

    Но Двинянин уже сам повернул голову в сторону невидимых во тьме гор.

    И казаки, прихватывая руками шапки, повернулись.

    Огни.

    Пять…

    Десять…

    Пятнадцать…

    Откуда столько взялось?

    Значит, со всех сторон пришли дикующие, понял Лоскут. Значит, сговорился Семейка с Чекчоем, и тот привел ходынцев, чтобы напугать Юшку.

    Ганг-ганг,Кли-кли…Ганг-ганг,Кли-кли…Странные голоса.

    Звуки, сглаженные расстоянием.

    Ымы-шайдэ-гомэку…Ымы-шайдэ-гомэку…Двинянин замер, не дотянувшись рукой до ножа.

    Бывал в разных местах, знал, как могут пугать дикующие.

    А Гришка вспомнил, как хмуро тянул что-то подобное на реке Большой Собачьей загадочный вож Христофор Шохин, потом несчастливо зарезанный писаными рожами. Сам страшный, лицо сдвинуто набок. Ни с того ни с сего вот так начинал мычать, некоторые слова прорывались: «Ымы-шайдэ… Ымы-шайдэ…» Спросишь: «О чем это?» – пожмет плечами: «Не знаю».

    Может, правда не знал.

    Да и как знать? Не русские, дикующие так поют.

    Обнявшись прыгают у костров, всхрапывают, как молодые олешки.

    Ганг-ганг…

    Пяткой в пятку…

    Кли-кли…

    Руки вверх…

    Ганг-ганг…

    Вскидывают руки…

    Кли-кли…

    Не жалеют высокого огня…

    – Неужто коряки?

    Дежнев знающе усмехнулся:

    – Ходынцы.

    Чекчой расслышал, радостно затряс головой:

    – Ходынцы!

    Радостно пояснил:

    – Родимцы пришли!

    Стал и дальше объяснять, двигая перед собой связанными руками: вот, мол, пришли родимцы. Крепкие воины! Бьют птицу влет, ловят руками любого зверя. Гусиным шагом идут вокруг высоких костров, взмахивают руками.

    Ганг-ганг…

    Кли-кли…

    Хвастливо заводил под лоб отдельный горячо вспыхивающий глаз.

    Ымы-шайдэ-гомэку…

    Если, пояснил, захочет, то родимцы зажгут всю гору, так много пришло. Подпрыгивая, сообщил: «За ними другие идут. Ясак несут. Богатые подарки получать буду».

    – Ясак? – изумился Двинянин, с тревогой озирая ночные огни, прислушиваясь к каждому звуку. – Кому?

    Одноглазый князец радостно объяснил:

    – Семейке!

    Так же радостно объяснил: у него с Семейкой мир. Ему Семейка раньше делал только хорошее. Для ясности связанными руками указал на Дежнева: вот как Семейку любят. Несут ему ясак. Много задолжали государю за годы, пока не шли русские в сендуху. Теперь будут жить в мире. Теперь у него, у Чекчоя, медные котлы будут, железные колокольчики будут, ножи железные будут.

    – У меня, – сказал, – много такого будет!

    Гришка Лоскут усмехнулся. Ишь, оторопел Двинянин. Считал, наверное, что сломал прикащика Погычи. Считал, наверное, что, уходя, разворошил осиное гнездо, оставил Дежнева лицом к лицу с разъяренными ходынцами. А они как раз к Дежневу и пришли. И князец Энканчан, наверное, с ними.

    Покосился на растерянного Фрола.

    Вот тоже мечется по свету, многого не понимает.

    Ходит в простой медвежине, способен на странное. Однажды при Лоскуте жестоко упрекнул Ваську Бугра, убившего подраненную куропатку, тихо жившую в полынье. В другой раз в Нижнем заплатил два рубля какому-то промышленному человеку, чтобы тот освободил от наказания понравившуюся Фролу собаку. Вот бродит по свету. Ищет, где лутше. А где такое место? Куда ни глянь, везде обиды.

    Окликнул:

    – Эй, Фрол!

    – Ну? – хмуро посмотрел зверовидный.

    – Отец у тебя был?

    – А то!

    – Звали отца как?

    – Егор.

    – Старинное имя, хорошее, – одобрил Лоскут. – А сам из каких мест?

    – Я с Усолья, – хмуро ответил Фрол.

    – Знаю, – согласился Гришка. – Как с Москвы идешь, по правую руку мельница.

    – Ну, – растерянно заморгал Фрол. – Мельница.

    Ничего не понимая, повел головой, в правом ухе качнулась серьга:

    – Ну, точно, мельница. Как идешь с Москвы, так по правую руку.

    – А чего сердит? Почему смотришь нехорошо? Ты богатый зуб взял, теперь в Усолье вернешься. Есть семья?

    Зверовидный кивнул, насупившись.

    – Ну, вот и семья есть. Так чего же ты так?

    – Да как я? – совсем уже не понял Фрол.

    – Стоишь сердито. Перед тобой прикащик Погычи, а ты сердито стоишь?

    Строго указал:

    – Освободи аманата!

    Фрол, нахохлясь, оглянулся на Тюньку, потом на Двинянина.

    Сусик сморгнул, отвел виноватые глаза в сторону. А Двинянин, посчитав мерцающие в ночи огни, кивнул:

    – Сделай, Фрол!

    Зверовидный, выпростав нож, шагнул к Чекчою.

    Князец безбоязненно засмеялся, вытянул перед собой руки. Упала на галечник перерезанная веревка, Чекчой сразу заговорил. Похвалил Дежнева, разминая отекшие руки:

    – Кэнмэги толоу… Ингличэбон… Совсем как дикий олень, для всех страшный… Как лэбиэн-чомоджэл, дед – хозяин земли… Прямо как эльогурчэнджэ хайчиэк, дед сендушный… Теперь с тобою пойду… Нас родимцы везде пропустят…

    Дежнев кивнул понимающе:

    – Вместе пойдем.

    – Чай пауркен?

    – Конечно.

    Ымы-шайдэ-гомэку…Ымы-шайдэ-гомэку…Подняв голову, долго смотрели в сторону светящихся огнями гор.

  

  
    Глава XI Ставшие ветром

    Коптил эек.

    В углублении камня плавал в нерпичьем расплавленном жире слабый огонек над черною грядкой мха. Артюшка Солдат спал на лавке. Всхрапывал, огонек качало. Вот правда – странно на новой реке. Летом – гнус, морошка на каменных гривах, зимой – пурга, багрецы в небе. Все кажется чужим, даже облака не такие, как над Русью, а Дежнев почему-то радуется. Ну да, пензенцы, говорят, свою ворону узнают даже на краю света, наверное, так и Дежнев узнаёт – мой край.

    Поправляя огонек, Гришка прислушивался.

    Где-то притаился в ночи обиженный Двинянин, на обрывах жгут огни дикующие, а Семейка так расспрашивает полярного князца, будто никакой опасности нет.

    «Вот если морем пойдем, Чекчой? Вот если пойдем в сторону Необходимого мыса? Ходили туда родимцы?»

    Одноглазый изумленно моргал:

    «Ходили!»

    Моргал: он знает.

    Родимцы ходили аж до самых коряков, даже до чюхоч.

    Там сувои великие, моргал. Глянешь с обрыва – голова кружится, как после зимней болезни. Такие сильные отбивные течения, что хоть как греби, все равно унесет. Камни-поливухи обросли морской зеленой травой.

    Дежнев вздыхал.

    Выходит, не просто пройти морем.

    На Погычу прошли, а обратно не получается. Путь, проторенный посуху Мишкой Стадухиным, оказался как бы проще. Но если не морем, как вывезти скопленные большие богатства? Олешки ведь тянут ровно столько, сколько могут тянуть. Конечно, могут тянуть они и меньше, чем могут, но больше – никогда.

    Одноглазый князец жмурил глаза.

    – Дикий олешек траву щиплет, гриб, земную губу, ест. Я, – хвастался, – тоже ем, как тот олешек.

    Посверкивали на груди бляхи матового серебра. На парке – желтый круг. Радовался, как ребенок: желтый цвет – веселый. Это цвет осенней ондуши. Это цвет лица молодой женщины. Это Солнца свет. Моргал довольно:

    – Вы, русские, люди с лодками. Вы, русские, люди с собаками. Баб у вас нет. А наши бабы всё на себе тащат. С припасом идут по сторонним речкам.

    Раздвигал пальцы, показывал, как бабы идут по сторонним речкам.

    – Всякую еду ищут, одежу ищут. Бывает, ничего не найдут, даже белку не найдут, тогда голод бывает. Тогда рты вваливаются, без мохнатой одежи мерзнем. А потом приходят коряки – рыбу пугают, зверя пугают, хоть совсем умирай. Было даже такое, что приходили чюхчи. Эти совсем сердитые. После чюхчей в сендухе ничего живого не остается.

    Было, рассказал, чюхчи преследовали ходынцев.

    С одной нарты упал ребенок – совсем маленький. Лежал в снегу, плакал. Некий чюхча услышал плач, повернулся, сказал другому: «Дай посмотреть, кто плачет?» Нашел ребенка, обрадовался: «Вот мальчишка. Вот помощник вырастет». Отвез на стойбище, вырастил, как сына. Назвал мальчика Энканчан.

    Однажды устал, так сказал мальчишке: «Я уже стар. Теперь ты в семье главный. Будешь смотреть за стадом. Вот возьми молодую девушку, вырастил для тебя».

    Кивающий взял девушку, ушел к стаду, стал жить. Упражнялся в беге, в метании копья, в стрельбе из лука, в ношении тяжестей. Сделался таким легким и быстрым, как самый сильный двухгодовалый бык, потомок дикого оленя. Даже научился прыгать на высоту птичьего полета, хвастливо добавил Чекчой. Но однажды молодые чюхчи сказали друг другу: «Пойдем посмотрим на этого приемыша из вражеского племени». Тайно пришли к стаду. Спрятавшись в кустах, долго смотрели на упражнения. Кивающий так легко размахивал тяжелым копьем, будто лоскутом мокрой оленьей шкуры. Так легко прыгал через широкое озеро, будто птица. Вскрикивал так, что приседали старые олешки. Посмотрев на такое, молодые чюхчи сказали: «Это ужас, что такое. Это надо истребить».

    Приехали к приемному отцу Кивающего, сказали: «Через два дня придем сюда большим собранием. Твой приемыш опасен, убьем его».

    Так сказав, пошли собирать людей.

    А старик дождался Энканчана, сказал:

    «Теперь надень чистую одежду. Теперь сухую надень».

    «Зачем пачкать? Я лучше мокрую высушу».

    «Слушай меня. Делай, как тебе говорю».

    Кивающий вошел во внутренний полог, снял рабочую одежду и надел сухую меховую рубаху. Присел удобно в шатре перед входом во внутренний полог, прикрыл рубахой голые колени.

    «Теперь послушай, что скажу, – кивнул старик. – Ты этого не знаешь. Ты мне совсем не родной сын. Ты рожден от ходынской женщины. Негова звали твоего отца».

    Кивающий грустно опустил голову.

    «Но твоя жена не чужая мне, – сказал старик. – Она мне – родная дочь. Я ее для тебя вырастил. Дал тебе дочь в жены и мое имущество дал. Теперь родимцы сердятся, считают тебя опасным, хотят убить. Пожалуй, не сразу попадут тебе в сердце, мучить будут. Лучше сам убью».

    Кивающий молча опустил голову.

    Старик взял лук, вложил в тетиву острую стрелу, согнул колено и сильно выстрелил. Но в последнее мгновение Кивающий подпрыгнул так, что его голова коснулась внутренней верхушки шатра, а стрела пробила дыру в шатре.

    «Ого! – сказал старик. – Ты стал проворный. На близком расстоянии уклонился от стрелы. Только все равно уходи. Ступай к своему народу. Запомни, дорога к ходынцам лежит на закат. Впереди горный хребет, ты увидишь. В зимние дни, когда на земле не видно Солнца, вершина хребта пылает, как золото, вот какой высокий хребет! Там, немного не доходя, стоят шатры твоего народа».

    Две ночи и один день жена Кивающего не спала, шила для него одежды и плакала. Так плакала, что, не видя иглы, в кровь исколола пальцы. А на третье утро Кивающий уехал. С собой не взял ни лука, ни копья, только маленький поясной нож из китового уса. Когда в дороге напали на него десять воинов чюхчей, он этим ножичком все равно всех убил и взял полное вооружение: кожаный панцирь, копье и колчан. А потом, когда засинела вдали тень высокого хребта, Кивающий увидел ходынского юношу, который испугался врага и стал убегать. «Это я был!» – хвастливо мигнул Чекчой остальным глазом. Кивающий ехал так быстро, что обогнал Чекчоя и схватился рукой за уздечку оленя с правой стороны. Чекчой повернул в другую сторону, но Кивающий обогнал его и снова схватился за уздечку уже с левой стороны. «Ну, если стал для тебя, как дикий олень, убей меня», – согласился Чекчой.

    «Скажи прежде, кто ты?»

    «Я – Чекчой, сын князца Неговы. Нас было три брата, но одного забрали чюхчи еще ребенком. Неужели ты пришел за другим?»

    «Нет, – сказал Кивающий. – Я твой потерянный брат. Меня воспитали чюхчи. Одежда на мне чужая, но тело рождено твоей матерью».

    Они поздоровались и перестали бояться друг друга.

    «Где ваше стойбище?»

    «Недалеко за холмом».

    «Сколько шатров?»

    «Три шатра. Один – брата, другой – мой, третий – соседа».

    «Ну, едем».

    «Я первый, – сказал Чекчой. – Поедешь впереди, наши мужчины убьют тебя!»

    «Нет, я первый! Иначе ходынские мужчины подумают, что я за тобой гонюсь».

    «Нет, я первый! Кто приносит хорошие новости, тот должен впереди ехать!»

    Так поехали вместе. Гнали так быстро, что задние олени все время напирали на передних. Когда подъехали к стойбищу, люди закричали: «Хэ! Чюхча преследуют ходынского человека!» Появились мужчины с луками, и на Кивающего посыпались острые стрелы. Их летело сразу так много, что снежная пыль взлетала с земли, как от поземки. Но когда снежное облако осело, люди снова увидели Кивающего. Он стоял среди них и весело очищал от снега одежду.

    Щурясь на слабый свет, Чекчой моргал единственным глазом:

    «У ходынцев много врагов».

    Хватал Дежнева за руку:

    «Железное имеешь. Защити!»

    Дежнев кивнул: защитит. Даже малая война – большое разорение для казны.

    Кивнул: прикащик Погычи ни русским, ни ходынцам, ни сердитым чюхчам не позволит воевать.

    От таких слов единственный глаз Чекчоя загорелся горячим любопытством к жизни. Вот злой дух, рассказал. Живет на облаках в окружении других злых духов, страстно низвергает вниз молнии и громы. Радуга – это узор на плаще злого духа. Иногда спускается с облаков на землю и ездит в санях по снегу на куропатках. Хоть очень злой дух, но так повелось, что каждый, кто увидит след его быстрых саней, запряженных куропатками, непременно найдет счастье. Этот особенный след: заструги, рябь, возникающая после бури. Сам злой дух и поднимает бурю, когда ездит.

    – Часто такое видел? – наклонил голову Дежнев.

    – Часто.

    – Много счастья имел?

    – Много.

    Гришка, слушая такое, дивился.

    Всю жизнь живет князец внутри природы, перехитрит любого зверя, любую рыбу и птицу, а радуется – чисто ребенок. Рассуждает про многое, объясняет причину вещей, проникает в язык рыб, и птиц, и каждого зверя, а при этом не хочет искать, где среди людей настоящая правда, а где такой правды нет. Все в мире принимает за правду, мир считает плоской сендухой. Горы, например, думает, есть только на краю сендухи. Правда, думает, есть еще особенный подземный мир, в котором собираются духи умерших. Когда у нас лето, там зима. И наоборот. Кто бедным попадет под землю, тот станет богатым, а кто был богатым, наоборот.

    Дивясь, вспоминал уединенное зимовье.

    Мороз. Свист в ночи. Потом Энканчан. На лбу иней…

    – Где брат твой?

    Князец не отвечал. Кося одиноким глазом, трогал подвижными руками предметы странные для него и прельстительные: круглую бронзовую пуговицу на кафтане, ременную пряжку, целиком выполненную из железа, тяжелый нож железный, с рукоятью, залитой оловом.

    Рассказывал.

    Убил брат лося, рассказал.

    А сестра не послушалась предостережения старших и прибежала на место, где лежал поверженный зверь. Вздыхая, начала сметать с лося запорошивший его снежок. Так, сметавши снежок, глаза лосю открыла. Стала смотреть в черноту глаз. «Когда старший брат догнал лося, на сердце у зверя, наверное, худо сделалось, – подумала. – Наверное, плакать стал. Наверное, подумал: умру сейчас». Так пожалела зверя, а после этого всякая охота в сендухе кончилась. Самые лучшие охотники не могли добыть ни олешка, ни птицы. Начался большой голод. Призвали шамана.

    «Пищи нет, тощими стали. Почему так?»

    Шаман кости умерших над очагом качал. Шаман на кости над огнем смотрел.

    «Одна девушка нарушила запрет, – сказал. – В глаза убитого лося долго смотрела».

    Старшие спросили: «Что с этим сделаем?»

    Шаман ответил: «Ну, убейте».

    Убили девушку.

    Снова пошла охота.

    – Где брат твой, Чекчой?

    Гришкин вопрос князцу не нравился. Отворачивался, отводил от Гришки видящий глаз.

    – Почему зимой видел брата мертвым, а осенью он опять живой?

    Чекчой испуганно отводил глаз. Один охотник решил перекочевать, рассказал. Позвал жену: «Разожги большой костер, а я шатер разберу, подготовлю к перекочевке».

    Так сделали. От костра дым пошел.

    Такой густой, что охотник и жена прямо по дыму полезли вверх.

    Очень высоко поднялись. Так высоко, что земля невидимой стала. «Если даже очень сильно захочешь вернуться, – сказал охотник, – все равно не оглядывайся».

    А жена оглянулась, ей грустно стало.

    Оглянулась и упала на землю.

    – Чекчой, я брата твоего видел по-разному. Почему?

    Князец испуганно отворачивался. Давно было, рассказал, отворачиваясь. Когда земля была молодая. Тогда беременные женщины в ожидании родов смотрели на ясную Луну и ждали ответа, когда у них наступят роды. Один шаман вызвался сам пойти к Луне, чтобы узнать о точных сроках родов и принести женщинам хорошие вести.

    Ушел. Женщины ждут, не могут дождаться.

    Потом видят: шаман светлой тенью подошел к Луне, а она от него убегает. Наверное, спешит к матери за ответом. А ответ такой: «Здесь шаману ходить нельзя. Хоть и шаман, все равно человек. Нельзя здесь ходить шаману». И еще добавила: «Но раз пришел, ладно. Пусть живет. Будет твоим мужем».

    Теперь видно, как шаман крепко прижимается к Луне.

    Если ночью смотреть на ясную Луну, все хорошо видно.

    – Это Кивающий зажег огни? – не отставал Гришка.

    Чекчой отворачивался. Косил испуганным глазом. Не хотел говорить про брата. Ведь правда, как странно: то как бы умрет этот Энканчан, то как бы снова встанет из мертвых.

    Эек коптит. Слабый огонек ползает по грядке мхов.

    – Я сам видел, – твердил Лоскут. – Твой брат мертвый лежал. Мыши щеки объели.

    Чекчой отворачивался. Говорил свое, чтобы не слышать Гришку. Вот Кивающий был. Из лука метко стрелял. Так забавлялся стрельбой, что ночью не спал. Старик чюхча, приемный отец, скажет: «Вон растет былинка. Попади в нее». Подаст специальную костяную стрелу. Кивающий натянет лук, выстрелит и разрежет былинку пополам.

    Однажды встретили в сендухе врага – сердитого таньга, у рта мохнатого.

    «Жалко, что ты ребенок», – сказал Кивающему старик.

    «А что из того?»

    «Не сможешь помочь мне».

    «Я помогу».

    «А мать что на это скажет?»

    «Она хорошо скажет».

    «Тогда садись поодаль, а я начну сражаться с таньга на копьях. Если устану, пустишь стрелу. Если устану, особенным образом посмотрю на тебя. Тогда старайся попасть в сердитого».

    Сказав так, старик вступил в битву с таньга.

    Долго бился. Сильно устал. Стал отходить к месту, где сидел Кивающий. Особенным образом посмотрел на мальчика. Тогда Кивающий вскочил и одной стрелой убил таньга.

    – Где брат твой?

    Чекчой отводил глаза.

    – Нахомиани! Террак!

    Из невнятных объяснений так поняли, что теперь вслух о Кивающем говорить нельзя. Не Кивающий он теперь, не Энканчан, не брат, даже не человек, – террак он! Как бы особое волшебство земли. Бегает по сендухе, длинные волосы развеваются. Увидит какого человека, страшно свистнет, чтобы напугать. Потом пускает стрелы. Имеет такую привычку стрелять без перерыва. Окончив запас стрел – убегает. А называть его вслух нельзя.

    Дежнев и Гришка переглянулись.

    Не сразу, исподволь, отвлекая Чекчоя на прельстительные для него вещи, разговорили, выпытали странное. Так поняли, что террак – это плохой человек. То есть раньше был человеком. Был раньше хороший человек, а стал плохой. Жил раньше с людьми, теперь изгнан. Бегает босой по сендухе, громко свистит. Сядет на ледяном бугре, смотрит издали на человеческую урасу, принюхивается. Страстно думает про себя: что бы плохого сделать людям? Захочет, жирную рыбу тайно унесет с коптильни. А захочет, целиком обдерет молодого олешка, шкуру снимет, как мы снимаем шкуру с зайца. На себя напялит, в ней бегает, пока шкура не засохнет.

    Было, испуганно объяснил Чекчой, князец Кеута поставил урасу на уединенной речке. Ночью проснулся от шума. Понял, в урасу летят камни. Вышел, погрозил копьем, отпугнул террака. Террак ведь живет один. Прячется от людей на гиблых болотах, по извилистым берегам рек, в уединенных пещерах. А то роет длинный подземный ход, как червь. И даже имеет для себя особенные каменные избушки. Хоспохахи, их так называют. Живет совсем один и помирает безвестно.

    – Это как – безвестно? – спросил Лоскут.

    Чекчой испуганно отмахнулся:

    – Нхомиани! Нельзя вслух.

    – А может, не Энканчана видел? – Лоскут пытал Чекчоя, а Дежнев Лоскута. – Может, не Кивающий лежал в том розоватом снегу? Дикующие князцы сильно похожи друг на друга. Так Господь придумал.

    – А кафтан? – рассердился Гришка. – Когда был ранен князец, в уединенное зимовье принесли Энканчана в том самом кафтане. Я каждую подпалину запомнил.

    Сердито переспросил одноглазого:

    – Как это – безвестно помирает?

    Чекчой испуганно оглянулся.

    Террак сам по себе бегает по сендухе. Бос, одет плохо.

    Один ходынский мужик встретил террака. Перекочевывал на новое место, остановился ночевать на берегу реки, утром вышел проведать олешков, а самого крупного нет. Пошел искать, наткнулся на террака. Увидев мужика, террак рассердился, разорвал украденного оленя напополам. А мужик тоже рассердился и выпустил стрелу в один глаз террака. А потом в остальной глаз. Террак с криком подпрыгнул. Потом упал и безмолвно указал ходынскому мужику на свое горло. Мужик пожалел умирающего и ножом террака перерезал ему горло. Кровь хлынула, залила пространство на несколько шагов вперед. А в скором времени тот ходынский мужик сошел с ума и умер.

    – Как можно босым жить в ледяной пустыне?

    Давая время прийти в себя, показывали испуганному князцу железный нож или звонкий колокольчик, сыпали на ладонь одекуй – синее.

    Чекчой восхищенно жмурился.

    Эек слабо освещал желтые лица и желтый круг на груди Чекчоя.

    Набираясь смелости, князец объяснял: «Умирает безвестно».

    Объяснял: «Люди разно умирают. Одни от кашля, другие от родов, третьи от воспаления, другие от тяжелых ран. А террак – безвестно».

    – Как так? – допытывались.

    Чекчой закатывал одинокий глаз:

    – Нахомиани! Нельзя говорить вслух! Дед сендушный обидится. Спрячет в омутах рыбу, отгонит зверя. Нашлет мор, голод, пургу.

    Но поняли.

    Вот жил человек, поняли.

    Бил копьем сендушного зверя.

    Кочевал, ставил по берегам рек ровдужные урасы, строил полуземлянки. Однажды рыбачил, со льдины скользнув, выпал в воду. А выпал в воду – утонуть надо. Спасаться нельзя, возвращаться к людям нельзя. Если выпал в воду, настоящий мужчина уже не вернется, не должен. Такой закон. Человек не рыба, ему плавать не разрешается. Выпавшему в воду человеку копье в помощь не протянут и веревку не бросят. А если выплывет такой человек, то он уже не человек, а террак. Ему еды не дадут, к стойбищу не подпустят.

    Ставшие ветром!

    – Да как это так ставшие ветром? – не верил Гришка. – У меня жирных чиров унесли из уединенного зимовья. Я свист слышал, видел непонятное. Упади ты в воду, Чекчой, неужто кто не протянул бы тебе копье?

    Укорил:

    – Дикуете.

    Князец согласился:

    – Дикуем.

    Лицо плоское, в пепельных морщинах. Сильные руки порезаны чужими ножами. Соглашался с Гришкой: дикуем. Но в розоватом снегу, отворачивался, никак не мог лежать Энканчан! Настоящий Кивающий сильно сердит на русских. Он кругами ходит вокруг острожка.

    А в розоватом снегу за уединенным зимовьем лежал террак.

    Вот жил ходынский мужик, объяснил. Вот упал в открытую воду – в полынью, а может, в прорубь. Долго барахтался в черной, как ночь, ледяной воде, холодной и острой, как зимние звезды. Наверное, кричал, сорвал голос, но не утонул, спасся. Нерадостный выкарабкался на твердый лед. Домой пришел – одежда заледенела. Вместо слов свистнул громко. Жена испугалась, такого не приняла. И другие люди отгоняли от живых стойбищ.

    – А кафтан?

    – Террак мог украсть!

    Сильно мерз, объяснил, тайком мог унести кафтан из урасы Энканчана.

    – Я, может, спрошу, – испуганно обещал Чекчой. – Узнаю, терялся ли тот кафтан?

    Прикладывал палец к плоским губам:

    – Нахомиани!

    Дежнев странно взглядывал.

    Как, Лоскут, ты мог ошибиться?

    Успокаивал Чекчоя: не хочешь, не говори про террака.

    Раз не хочешь, мы тоже не будем говорить о таком вслух.

    Для успокоения уводил разговор в сторону. Вот, слышал, живут в сторону полудня коряки незамиренные. А кочуют по сендухе или ставят долговременные избушки? А еще народец каэргэлэт – это чюхчи? А анкаль? Тоже чюхчи? Как пройти к таким? Как выбрать удобный путь?

    Забывая испуг, одноглазый надувался важностью.

    Он многое знает, объяснял. А чего не знает, то знает отец.

    Некоторые ходынские мужики, объяснял, ходили на полдень, но там плохо жить. Там духи совсем глупые. Они столько понаделали гор, что ходить трудно. А когда подземная собака такого глупого духа отряхает с себя снег, вся земля трясется, со склонов катятся камни, совсем неудобно жить. А другие горы извергают из себя дым и огонь, – наверное, духи варят пищу. Зато если идти на полночь, объяснял, там нет других гор, кроме ледяных. Только чюхчи и морской зверь. Усатый морский зверь сердито ревет, ему не нравится жить в холоде. И чюхчи там как бешеные, на всех кидаются, убить могут.

    Дежнев кивал:

    – Запоминай, Грегорий.

    И взглядывал на Лоскута так, будто ему путь предстоял.

    Вздыхал. Вот говорят, будто пуста Сибирь. А в ней, смотри, сколько народов! Загибал пальцы. Коряки, кереки. Кочующие одулы. Эвенки, эвены, всякие якуты. Сидячие чюхчи, кочующие чюхчи. Робкие анаулы, ходынцы, чюванские мужики. Незаметные алаи, отдаленные омоки, злые янгинцы. Шоромбойские мужики, с которыми лучше не встречаться. Просто тунгусы и когимэ с ними. Вздыхал: с такими многими народами при правильном деле сытно жить можно. Со значением кивал в сторону Чекчоя: видишь, Гришка? Половины глаз нет, руки изранены, а весело живет, зажигает человека на живое!

    – Вот сядем на Погыче, придут сюда другие русские. Замирим чюхоч и диких коряков, подведем под шерть. Вечный мир будет?

    Чекчой кивал:

    – Будет!

    А Дежнев не скрывал забот. Ему трудно, он – государев прикащик. Никиту Семенова тоже крикнули прикащиком, но Никита хитер, как носатый зверь шахалэ. Он не хочет заниматься прикащьичьими делами. Он свободные дни проводит в лесах, его зверь волнует.

    Жаловался:

    – Все заботы на мне.

    Радовал Чекчоя будущими подарками:

    – Вот русские придут, станем тесто творить, хлеб печь.

    Усмехался:

    – Ел хлеб?

    – Ну, нет, – загорался Чекчой.

    Дежнев жмурился:

    – Вкусно.

    – Ну, как вкусно? Как юкола?

    – Вкусней.

    – Как гусь квашеный?

    – Вкусней.

    – Как рыба строганая? Как чир жирный?

    – Да нет, Чекчой. Хлеб вкусней. Ты с нами дружи, все попробуешь.

    И вновь спрашивал ненасытно.

    А за краем сендухи, далеко на восходе, какие есть люди, какой род?

    Далеко они? Многочисленны? Какой у них бой? Сколько ходу судового до них? Где серебро берут на большие бляхи? И куда дальние реки устьем впадают? Сядем на Погыче, вздыхал, выпишу из Тобольска умных рудознатцев, помясов. Заведу строгих целовальников. С каждого отдельного человека польза пойдет в казну. С каждого начнем брать пошлину. Десятинную – соболями, рыжими лисами, перекупную – серебром. И поголовную начнем брать, и записную. Вздыхал, без строгих целовальников не обойтись.

    – Юшка подл, – сердился. – Юшка где услышит крик боли, так туда и бежит. Вот Мишка Стадухин огненным боем погромил ходынцев, Двинянин тут же прибежал на крик боли. Вот решил, что я слаб, что меня можно грабить, опять сразу прибежал. Не доходит до него, что с дикующими дружу. Ты вот, Чекчой, по моей просьбе зажег огни на горе, спасибо. Теперь Юшко испугался. Он уйдет тихо, поджав хвост. Теперь он испугается и уйдет, не нападая на меня. А тебе, Чекчой, вечный мир будет. Тебе богатые подарки будут. И кто бы ни пришел в сендуху, теперь я сам буду стоять между русскими и ходынцами.

    Странно у нас, у людей, забывался Гришка.

    Вот зверовидный Фрол. Живет, пряча под шапку рваное ухо. Попался в неправом деле. Вели от ворот большого города до главного рынка, там жгли бичом из воловьих жил. Подьячий аккуратно считал удары, а Тюнька Сусик, перепуганный до смерти, в городской толпе хватался за бока, боялся – друга запорют.

    Много в мире обид.

    Евсейка Павлов сердцем ожесточился.

    В Якуцком остроге Евсейка не понравился воеводе – выпороли. После того Евсейка по делу и не по делу стал называть воеводу козлищем. Как увидит, так назовет. Как произнесут знакомое имя воеводы, опять назовет. Так ненароком дожил до бунта.

    И Никита Семенов не прост. На Погычу спустился с Семеном Моторой. Прикащичьих прав никогда не хотел, это крикнули его для пущей справедливости. А Никита с той поры совсем забыл про острожек. Мечтает построить большой коч и уйти в Якуцк морем.

    И десятник Васька Бугор.

    И опытный торговый человек Щукин.

    И якуцкие казаки Терешка Микитин и Фома Пермяк. И промышленный человек Томилко Елфимов. И веселый Васька Марков, ставший кормщиком и сразу же унесенный в море. Кого ни ткни, у каждого за спиной жесточь, несправедливость. А так, люди как люди. Фрол хотя зверовиден и ходит в медвежине, а всем известно: когда случилось на зимней Яне выводить из голых лесов заголодавших одулов, ел вместе с ними ременную упряжь. Когда одулы стали нехорошо, не по-товарищески посматривать друг на друга, все равно вел. Сам умирал, но вывел к становищам.

    Или Евсейка. Этот на каждого кричит поносно.

    Ему не в труд крикнуть слово и дело государево. Он любого, не раздумывая, крикнет козлищем. А все равно было, вынес Лоскута из сендухи. Маленький, злобный, скрипел зубами: таскать вас не перетаскать, козлища! – а нес. Дымка морозная, след сбит, дыхание запалено. Злобно скрипел зубами: козлища! – а нес, нес, не бросил хромого, не дал замерзнуть, не скормил северным волкам. На стоянках оттирал снегом руки и ноги. Благодаря Евсейке Лоскут нисколько себя не потерял.

    Или Васька Щукин. В Тобольске по горячности бил на городской площади известного пятидесятника Курбата Иванова. Бил, не имея особых обид, просто кураж такой напал. А ведь кто, как не Васька, заботливо выхаживал на Погыче раненых? Поил травами, как настоящий помяс, ласковым голосом уговаривал не умирать, слушаться Бога. А потом так сильно плакал, когда товарищ его Евтюшка Материк, не поверив Ваське, скоро после ран скончался.

    И Федот Холмогорец.

    И чванливый Мишка Стадухин.

    И дерзкий Юшко Двинянин. И Иван Ребров. И убитый ходынцами Мотора.

    С одной стороны – отсвет багровый зажженных стойбищ, с другой – земли новые, народы, усиление казны. Мишка Стадухин Ковымой державу расширил. Юшко Двинянин пеше перешел Камень. Дежнев Необходимый нос обошел, видел гибель многих служилых, сам не раз погибал, а поставил на Погыче острог, открыл богатую коргу. Гераська Анкудинов, пусть жиган, но тянулся за государевым прикащиком, а кое-где обгонял его.

    Жить в мире.

    Тогда сам мир желт.

    Как солнечный круг. Как осенняя ондуша. Как лицо молодой женщины.

    При долине куст калиновый стоял…

    Очнулся.

    Дежнев разводил руками:

    – Вот людей мало. Мне бы людей.

    Сам того не ожидая, Лоскут высказался:

    – Ну, если и мало, Семейка, зато верные.

    И выдал глубоко скрываемое, желаемое всей душой:

    – Ставь меня целовальником!

    Сладко зажглось в сердце. Вдруг представил: над рекой – многие деревянные избы, дым нежный. А он, Лоскут, ведает исправным поступлением в казну денег. Называют его Грегорий, он вдали от воеводского гнева, при собственном дворе, скоте, при живой бабе. А что? Выпишет с Руси какую девицу. По имени Озноб. Да если даже Кобылой будут звать, что с того?

    Насторожился: промолчал Дежнев.

    – Не угодил чем?

    – Я бы поставил…

    – Что ж мешает?

    Взглянул остро. Как обжег:

    – Много понимаешь про себя.

    – Боишься? – изумился Лоскут.

    – Уважаю, Гришка. Ты ум имеешь.

    – Так чего же плохого в том?

    – Да не нужны на Погыче умные.

    – Как не нужны? Хочешь, чтоб все были такие, как Артюшка?

    Будто услышав свое имя, всхрапнул спящий на лавке Артюшка Солдат. И огонек в эеке покорно качнулся.

    – Артюшка, может, и не умен, – ровно сказал Дежнев, – да полностью верен. Он хитростей не строит, особенно не прислушивается. И ничего особенного ни от кого не ждет. Не умные нужны сейчас. Верные.

    Взглянул странно:

    – Ты тоже верен. Но по-другому, совсем по-другому. Ты свое держишь в голове и таким, как Артюшка, никогда не будешь. Ты возвыситься хочешь. Не говоришь, а хочешь. Может, даже сам не догадываешься. Потому и бунтуешь, потому и бегаешь. Вот у Степана Свешникова научился грамоте – а зачем? Не знай ты грамоты, Павлик Заварза в живых ходил бы сейчас.

    – Семейка! Он на тебя изветы писал!

    – Писать не стрелять. – Дежнев нахмурился. – К тебе Бугор приходит искать совета. К тебе приходил, заметь. А разве ты прикащик? Ядовитый Евсейка всех держит в козлищах, а тоже к тебе идет. Даже князец Энканчан. Если ты видел его мертвым, то кто тогда бросил тебе ремень?

    – Тебе, Семейка, служу.

    Дежнев покачал головой:

    – Где двое возвысились, там настоящей службы нет.

    – Как тебя понять? Гонишь? – изумился Лоскут.

    – Ну что ты, что ты! – замахал руками Дежнев. – Хочу, как самого умного, послать в Нижний острожек. Пойдешь нартным путем с Васькой Бугром. Ну, возьмете Евсейку. Доставите рыбий зуб.

    Чекчой, не понимая Гришкиного изумления, сидел напротив, вертел черной головой, смотрел с отвращением, будто тонул Лоскут в ледяной полынье. Понимал что-то свое. Было видно: такой веселый веревку не бросит.

    – Террак?

    Дежнев засмеялся:

    – Нет у нас такого обычая.

    Обернулся к Гришке:

    – Вернемся в острожек, начнешь собирать аргиш.

    Гришка поднял голову, вывернутые ноздри раздуло гневом:

    – Посылай Бугра. Я не пойду.

    – Почему так?

    – Сам знаешь. На меня государево слово в Якуцке крикнуто.

    – Теперь за многими тяжкими службами прощение заслужил.

    – Это все слова, Семейка. После Юшкиной ложной грамотки таким словам верить не след.

    – Мне верь.

    Лоскут усмехнулся:

    – Я даже Степану Свешникову не всегда верил.

    Упрямо повторил:

    – В Нижний не пойду.

    – Куда же хочешь?

    – Может, в сторону восхода.

    Подумав, зло спросил:

    – Припас дашь?

    – Припас дам.

    – Тогда, может, пойду еще дальше. Может, пойду к Большой воде.

    – Там коряки незамиренные.

    – С коряками сговорюсь.

    Упрямо раздул ноздри, смиряя себя:

    – К Большой воде двинусь.

    – У Большой воды глухо, Гришка. Я Необходимый мыс обошел, правду говорю. Одному там нельзя ходить.

    – С Богом везде можно.

    Помолчали. Теперь уже Дежнев поправил огонь в эеке:

    – Дам тебе двух человек. Пищаль дам. Зелье.

    – За пищаль спасибо.

    – А я не за просто так, – непонятно усмехнулся Дежнев. – Ты с дороги мне все сообщай, Грегорий. Куда придешь, оттуда и сообщай. Отправится какой иноземец в нашу сторону, пошли с ним весточку. Он найдет. Мне, Грегорий, хочется знать, что лежит далеко в сторону восхода.

    Чекчой, не понимая разговора, тревожно отодвинулся от Гришки. Громко всхрапнул и умолк сам по себе Артюшка. Будто подтолкнутый этим, Дежнев снова ровно заговорил.

    – Вот ты ходил по сендухе, Гришка. Плавал по новым рекам, хорошо знаешь иноземцев. Видел рожи писаные, якутов, одулов, знал омоков. И верхних, и нижних когимэ знал. Анаулы тебе знакомы. Ты в уединенном острожке дикующего князца ставил на ноги.

    – И что?

    – А то, что ты до всего доходишь своим умом. Точно тебе говорю: ты возвысишься. Ты любопытен, ни в каком месте скучать не будешь. А попадешь в Нижний, смело зови людей. Хоть куда. За тобой пойдут. Авось, наткнешься на какую свою реку. Службы государевы отпускают любой грех.

    Нахмурил брови:

    – Я, Гришка, Необходимый нос обошел, богатой коргой казну усилил. Нестерпимого Мишку Стадухина отвадил от баловства. Теперь хочу иноземцев окончательно привести под шерть. Уйдет Двинянин, так и сделаю. А ты свое ищи. У тебя получится. Я не аптах, не волшебник, в чужих головах читать не умею, но чувствую: ты возвысишься. Может, темны мои слова, Гришка, но ты сам дойдешь до их глубины. Сендуха пространна. По ней тысячи людей проходят безвестно. Но самый первый всегда оставляет след.

    Сказал:

    – Ты, Грегорий, знаешь, какие в сендухе озера. Метнешь острогу, без рыбы не вынешь. Зверь разный, рухлядь мяхкая, зуб рыбий. На Руси говорят, что тиха Сибирь, как могила. Это неправильно говорят. В самый серый день над темным омутом водяной одульский махнет рукой, а то встанет ондушка, желтая, как Солнце, вся в веселой хвое. Дед сендушный босоногий пугнет олешка. Птица вскрикнет. Сердце заходится, сколь в Сибири добра. Говорят, что есть край, где всегда солнце и зелень. Там люди не работают, просто лежат на теплом песке. А нам такого не надо. Я считаю: замирил какую нехитрую землицу – вот и садись на нее, обживай, делай край русским. И не кровью, Грегорий. Не жесточью, а лаской. Вот Мишка, вот Юшка – набежали толпой, но так же толпой и схлынули. А лучшие люди со мной остались. Я не обманываю.

    Ухмыльнулся:

    – Просто не всегда говорю правду.

    Гришка, остывая, кивнул:

    – Пойду, наверное, к Большой воде.

    И насторожился. В ночи – голоса, шум шагов.

    Солдат, всхрапнув, мгновенно проснулся, рука заученно легла на рукоять топора.

    – Кто шумит? – крикнул Дежнев.

    – Ну, мы это.

    – Кто мы?

    – Ну, Фрол. Да Тюнька Сусик.

    – Зачем шумите?

    Боясь обмана, нисколько не веря людям Двинянина, Дежнев рукой оттолкнул дикующего князца Чекчоя вглубь урасы. Вдруг за ним пришли? Вдруг Двинянин пересилил страх перед дикующими? Но зверовидный Фрол, откинув полог урасы, смирно смотрел на свет. Весь хмурый, в медвежине. Шапка в руке, длинные волосы сбиты на сторону – привычно прикрывают резаное ухо.

    – Мы совсем пришли.

    – Неужто Юшко отпустил?

    – Сами пришли.

    – Служить хотите?

    – Хотим.

    – Ну, гнать не стану, – кивнул Дежнев. – А Юшко?

    – Аккурат в утро уходит.

    – Что-нибудь передал?

    Зверовидный Фрол замялся, растерянно оглянулся на Тюньку Сусика.

    – Да ты не бойся. Ты прямо говори.

    – Ну, передал. Сказал, передайте Семейке: с каждым сочтусь.

    – Так и сказал? С каждым?

    – Истинно так.

    И много позже, бессонными ночами под уединенной северной звездой, видевшей все страсти, пылавшие и все еще пылающие в сендухе, на море и на суше пытался Гришка понять: да кто он такой, этот Семейка? Почему именно он обошел Необходимый нос? Почему так придумал Господь? Почему Семейка не сгиб, как другие многие?

    И не мог найти ответа.

  

  
    Вместо заключения

    Счесться с каждым, как обещал, Двинянин не смог.

    Осенью 1655 года, перевалив Анюй-камень, к Нижнему ясашному острожку спустились по Колыме два отряда. Во главе первого шел Юшко Двинянин, сильно обиженный на Дежнева, второй вели Евсейка Павлов и Васька Бугор. Перезимовав в Нижнем, Павлов и Бугор отплыли в Якуцк, обгоняемые бессчетными слухами о столь же бессчетных богатствах, якобы обретенных Семейкой Дежневым на новой реке. Но в Омолоевой губе судно обжало тяжелыми льдами, вновь пришлось зимовать.

    А Двинянину повезло больше. На коче якуцкого казака Данилы Вятки еще до холодов дошел до Жиган. На парусе пробежал под каменным столбом, главным стражем Ленских низовий, прошел хмурое ущелье, пробитое водой в скалах. Утесы стояли то прямо, то наклонившись, на стремнине выскакивали в пене каменные быки. Страшно смотреть, но все равно – путь к дому. В Жиганах пересели на собак. А по прибытию в Якуцк Двинянин сразу заявил на Бугра и Павлова. Вот, дескать, яз, сирота, отдал нерадивым Ваське да Евсейке пятнадцать пуд моржового зубу для перевозки на Лену, а они его замотали.

    Такое Двинянину было не внове.

    В 1650 году, так же вот посланный Стадухиным с костяной казной в Якуцк, облыжно оговорил торгового человека Алексея Едомского. Шел на его коче, гостевался его провиантом, смеялся с ним, а в Якуцкой съезжей избе заявил: ну, плохой этот человек Алешка – везде нарушает законные правила. Например, берет с иноземцев лучшего соболя на себя и в казну о том не докладывает. И у него, у сироты, украл четыре пуда хорошей кости да утаил заемных кабал на три с половиной тыщи рублев. По такому навету стал Едомский разорен.

    Но на сей раз дело не выгорело.

    Из грамот, доставленных Данилой Филипповым, в Якуцке уже знали о состоянии дел на Погыче. Дьяки, напуганные недавней судьбой воеводы Францбекова, боялись взять лишнее на душу. Помнили, как обиженный Францбековым ярославец Агапит Малахов, склонный к чудесам и видениям, всем встречным стал рассказывать вещий сон. Будто явился ему во сне Алексей человек Божий и сказал: «Не следует воеводу Францбекова пускать в церковь, он много дурна делает». Многие верили Агапитову, потому что хорошо знали воровской нрав воеводы. Сразу десятки челобитных полетели в Москву. А в день святого Алексея, когда Францбеков явился в церковь, на него так зашикали, что возникла свалка. Хотя и попал Агапит Малахов в арестантскую, воевода, вызванный после этого в Москву, уже не смог оправдаться. А место воеводы занял Лодыженский.

    В сыскном приказе холодно.

    Тусклый свет застревает в обледеневших оконцах.

    Дьяк, зевая, скушно предупредил: «Все минется, одна правда останется. Нашими устами Бог движет, Юшка. Остерегись!»

    А Двинянин не остерегся. На очной ставке с Васькой Бугром да Евсейкой Павловым вынужден был признать: «Вот каюсь, оговорил людей ни за что, так ведь боялся большого долгу. Очень испугался, что отплатить мои долги будет нечем. Каюсь, возвел на людей напраслину».

    Наказание вышло по заслугам.

    Шестьдесят восемь пудов моржовой кости, принадлежавшей Двинянину и оцененной в две тысячи двести восемьдесят один рубль, пришлось отдать в счет подъемных, выставленных перед походом на Погычу воеводой Францбековым. По тем же подсчетам остался Двинянин должен казне еще одну тысячу триста девяносто шесть рублев шесть алтын семь денег. Только то, что роздал на Погыче промышленным и служилым людям всякого припасу примерно на такую же сумму, спасло Юшку от правежа. Тем не менее воевода счел нужным выслать Юшку из Якуцка. Езжай, приказал, обратно на Погычу под наблюдение сына боярского Курбата Иванова, который на Погыче в 1658 году заменил Дежнева…

    По некоторым документам известно, что Двинянин еще раз появился в Нижнем: торговал рыбий зуб. А больше никаких следов в истории он не оставил. Сложил, наверное, непутевую голову в стычках с незамиренными ходынцами, сшел на нет.

    А Дежнев вернулся в шестьдесят втором.

    С костяной казной на 156 пуд 17 гривенок отправили его в Москву.

    Воевода Лодыженский не имел таких денег, чтобы рассчитаться с Семейкой, и в Москве Дежнев подал челобитную, в которой указал, что с 1643 по 1661 год не получал никакого – ни денежного, ни хлебного, ни соляного – жалованья. Сибирскому приказу следовало теперь выплатить ему сто двадцать шесть рублев, один алтын и четыре деньги. В общем, небольшие деньги перед тем, что он доставил в казну рыбьим зубом – примерно 17 340 рублев. Но дело дошло до боярской думы. Там Семейку защитил окольничий Родион Матвеевич Стрешнев, начальник Сибирского приказа. Постановили выдать смелому человеку треть деньгами, а две трети сукном. В феврале шестьдесят пятого года Дежнев получил тридцать восемь рублев, двадцать два алтына, три деньги, да сукнами еще две половинки темно-вишневых, да еще половинку светло-зеленую. Видать, в приказе завалялось сукно. А было еще указано: «за нужную Государю службу и за прииск большого рыбья зуба, за кость всякую и пролитую в боях кровь поверстать того Сеньку в атаманы».

    Шли годы.

    Забылся Юшка Селиверстов, забылся Мишка Стадухин, забылись Семен Мотора и Васька Бугор, и только звезда терпеливого «миротворца» Семейки Дежнева медленно всходила, чтобы наконец дивно, ослепительно засиять в 1736 году, когда в пыльных архивах Якуцкой приказной избы, роясь в старых бумагах, наткнулся на его подлинные отписки и челобитные знаток и исследователь древней русской истории петербургский академик Герард Миллер.

  

  
    Долгая дорога в Апонию

    Следующее мое приземление в блошином прыгании по Прашкевичу будет, похоже, долгим. Потому что прямо по курсу высится неустрашимый дредноут и на его высоком борту выведено десницей мастера: «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение». Он как сказочный кит из детства с картинки к сказке Ершова, этакий российский левиафан, на широкой спине которого хватит места всему и каждому: и усатому царю, и разбойнику, и острогу, и городу Петербурху, и разгулу, и предательству, и геройству.

    А. Етоев, В. Ларионов. Книга о Прашкевиче, или От изысканного жирафа до белого мамонтаНад романом «Секретный дьяк» я работал лет пятнадцать. Куда спешить, если все равно негде печататься?

    Геннадий ПрашкевичГенка, возвращайся домой и не вздумай бороться за эту свою уничтоженную книгу. Не первая и не последняя. Пусть другие борются – есть куча людей, которых обижают, и они потом кладут жизнь на поиск справедливости. А ты не клади. Ты возвращайся и пиши новую книгу. Пока ты ее пишешь – один твой враг сопьется, другого выгонят за идеологические ошибки, обком поменяет бюро, рухнет сама система.

    Аркадий Стругацкий – Геннадию Прашкевичу (цитата из интервью, взятого у Прашкевича Владимиром Ларионовым)Все великие книги делаются элементарно просто. Берется симпатичный герой, заводится специальным ключом деликатный механизм смеха, тут важно, чтобы он был не ржавый, без трамвайных шуток и анекдотов и прочей атрибутики пошлости, а далее, по пушкинскому рецепту: хлоп стакан, и рука к перу, хлоп другой, и перо к бумаге.

    Да, конечно, книге нужен сюжет, ну да это можно сляпать по ходу – выйти к морю, глянуть за горизонт и увидеть за зеленой волной призрачную страну Апонию.

    Занимательность, фабульность, интересность, о которых прожужжали все уши веселый формалист Шкловский и примкнувшие к нему Серапионовы братья, тоже немаловажный фактор.

    И язык, без языка никуда, без языка никакая фабула не вытащит вашего бегемота. Тоже важно, чтобы был он не рыбий. Можно птичий, но его понимают не все читатели. Хлебников вон изъяснялся на птичьем и остался на всю жизнь маргиналом. И еще: не пишите тем языком, которым пишут романы домохозяйки. Им что пыль с комода стирать, что вычесывать визгливую собачонку, что писать романы – никакой разницы.

    Итак: герой, отсутствие скуки, занимательность, сюжет и язык. Все это соединяется воедино, ставится на огонь таланта, перец, соль, приправы добавляем по вкусу, и в результате получается «Золотой осел», или «Гаргантюа и Пантагрюэль», или «Капитанская дочка», или «Хранитель древностей». Этих «или» в литературе сколько угодно много. «Дон Кихот», «Том Джонс», «Давид Копперфильд», «Мертвые души», «Тиль Уленшпигель», «Три мушкетера», «Гекльберри Финн», «Соборяне», «Швейк», «Чевенгур», «Голем», «Человек, который был Четвергом», Ильф и Петров, Зощенко, «Весли Джексон», «Одесские рассказы», «Зеленый фургон», Шергин, Довлатов, Коваль… Вообще, приятно перечислять книги, без которых, как без спирта или огня, трудно выжить на необитаемом острове.

    Но плавно перехожу к «Секретному дьяку».

    Сравнив однажды роман Прашкевича с левиафаном-дредноутом (см. эпиграф), я нисколько не покривил душой.

    Эта книжища всерьез и надолго и уж точно встает на полку среди книг необходимых и важных. Пусть меня обвинят в приятельстве, пусть пеняют петухом и кукушкой, но любой, читающий непредвзято и отличающий мастера от поденщика, вряд ли бросит в меня камень на площади, прочитав эту удивительную работу.

    То счастливое сочетание факторов, о котором я говорил чуть выше, в ней есть несомненно.

    Долгое путешествие по России, ширящейся трудами подвижников, что приращивают шагами землю в честь и славу государства Российского. До Апонии, а может, и дальше, в Индию или в «другие какие страны». Спор русский человек на ногу, прост на ду́шу (но и себя не забывает при этом).

    «Мне бы суденышко, государь, да пару пушек… я б ту Апонию за полгода насквозь прошел», – говорит уверенно казачий пятидесятник прикащик Волотька Атласов усатому государю Петру. Или просто: «пушку на санки, и пошел до края земли».

    «Куда мы пришли, там и Россия, – вторит к концу романа главный его герой, уже постранствовавший, уже помудревший, открывателю Камчатки Волотьке Атласову, неправедно убиенному. – Так думаю, что, куда ни иди, непременно наткнешься на Россию».

    Насчет «себя не забывает при этом», так это же на Руси за правило: «Жил с бабой-ясыркой, а другим намертво запрещал, – говорит в романе об Атласове его недруг и убивец Похабин. – Давежное вино гнал, другим ни капли… Его и не тронули бы, не зверствуй он так да не впадай в жадность… Мог отобрать у простого казака последнюю лисицу… Государь, мол, требует с Сибири да с Камчатки мяхкой рухляди на восемьсот тысяч рублей, чтобы шведа воевать, а вы, дескать, сволота, прячете рухлядь!.. А сам, пия вино, упустил в тот год рыбную пору, остались казаки без рыбы. Потом пьяный… зарубил палашом Данилу Беляева… Казаки жили в полуземлянках, а для себя Атласов поставил избу… Ездовых собак кормил только галками, у собак от такой пищи нюх тоньше…»

    Многие списываются грехи, когда при этом богатеет отечество. Если воруй, а в России воровали всегда, то так, чтобы не убывало само́й России, а была ей при этом выгода. Писатель и музыкант Рекшан, человек, между прочим, авторитетный – патриарх русского рока, основавший в 1970-е годы группу «Санкт-Петербург», гремевшую в андеграунде той поры покруче нынешних поуехавших иноагентов, – бросил несколько лет назад клич чиновничьей вороватой братии: мол, чиновнички вы наши родимые, наступите на горло песне, крадите меньше, чем крадете сейчас, хотя бы на треть, на четверть, и тогда государство, о котором вы радеете днем и ночью, действительно поднимется на ноги. Опубликовал этот клич в газете, а чиновники, те даже не почесались.

    Главный симпатичный герой романа, Иван Крестинин, он же секретный дьяк, посланный по цареву указу отыскать дорогу в Апонию, примерно треть романа пьет или мучается с похмелья. Треть, даже немного больше! Запомните, это важно. Это нисхождение, катабасис. Далее или бездна адова – но на хрена тогда нам нужен такой герой, если он уже на первой трети роман сдает свои геройские полномочия ярыгам из тобольского кабака, так и не дойдя до Апонии? Или же поворот все вдруг: трезвление, восхождение – анабасис.

    Пьет же наш герой от тоски.

    «У русского человека она ведь особенная. Коряка, к примеру, заставь умыться, он все равно так сильно не затоскует. Ни коряк, ни одул, ни камчадал, ни какой-нибудь там шоромбоец, – все они не знают русской тоски. У них все по-своему. Олешки мекают, детишки кричат, поземка метет – им от того только радостно. А если заскучает коряк, или одул, или те же камчадал и шоромбоец, если темно и душно им покажется жить, они вскочат на нарту, поедут и убьют соседа. То же и нымылане, и чюхчи. Я разных, барин, в жизни встречал дикующих, знаю их тоску. А наша русская тоска, барин, она вся изнутри, она ни от чего внешнего не зависит. Хоть молнии, хоть тьма, хоть ты в грязи лежишь, если нет в сердце тоски, сердце русского человека чувственно радуется. Пусть нет у тебя ни крыши, ни харчей, ни питья, пусть подвесят тебя на дыбу, отнимут бабу – русский человек все равно от этого не в тоске, он просто страдает. Но однажды в самый добрый солнечный день, барин, среди радости, среди чад милых, на берегу веселой речушки, на коей родился, среди воздвиженья, радости, хлопот и многих дел, вдруг как колесико какое съезжает в твоей голове, и вот – затосковал русский человек, затосковал страшно!..»

    Это рассуждение о природе русской тоски вложено душеведом-автором в уста Похабина, человека без имени (зачем человеку имя с такой фамилией?), который с некоторого момента книги будет тенью сопровождать героя в его странствии на конец земли.

    Похабин человек ушлый, вдобавок рыжий, а вдобавок к тому убивец, самолично приложивший руку к убийству Волотьки Атласова, его-то в числе других и предписано найти и повесить секретной экспедиции, возглавляемой Иваном Крестининым, но это формально, на деле же – чугунным господином Чепесюком, не просто человеком, но человеком-символом – символом неколебимости Российского государства и неотвратимой расплаты за преступления против оного.

    Вот как состоялось знакомство Похабина и Ивана в кабацких стенах. Намеренно привожу отрывок из разговора этих двух персонажей – чтобы показать мастерство, с которым автор подчиняет стихию русской народной речи законам построения образа. За внешней легкостью и скоморошьим лукавством здесь скрыта сложная работа со словом.

    «– Ты вот русский?

    – А ты? – остро глянул Иван на рыжего целовальника.

    – Я-то русский.

    – Да какой ты русский? Ты рыжий.

    – Да нет же, – возразил целовальник. – Я невыносимой храбрости человек.

    – Ну, тогда русский, – согласился Иван.

    – Я и память имею чрезвычайную, – продолжил рыжий. – Похабин меня зовут. Такая фамилия. Я помню все, что было когда-то. Хоть много лет назад!

    И посмотрел на Ивана честными зеленоватыми глазами, пригладил ладонью широкие рыжие усы.

    – Я верю.

    – Нет, ты спроси, ты обязательно спроси! – уперся Похабин.

    И мужики тоже загудели:

    – Спроси! Спроси его!

    – Ну ладно, – согласился Иван. – Тогда спрашиваю. Чего вот было три дня назад?

    Мужики засмеялись, Похабин смущенно потер голову:

    – Ну, как… Приходил тут один дьячок… Пропили мы с ним серебряное яблоко от потира. Ну, дьячок и начал плакать, как-де теперь пойдет к службе? Хорошо, случились рядом хорошие мужики, мы яблоко выкупили…

    Снова удрученно потер рыжую голову:

    – Ну, и пропили во второй раз!»

    Русский человек существо сложное. В России плохих нет. «Это только так говорят – плохие, а на самом деле и все плохие мужики в России тоже хорошие. Если обидят, то ненароком, сами потом будут сильно каяться… У одного немца читал: все люди когда-нибудь станут хорошими, всем будут делиться и дружно и подолгу обсуждать большие проблемы. К примеру, небесную механику, потому что небесная механика – она что? Она круг вечно вертящийся, как бы колесо, а хороший мужик всегда и в самом большом колесе разберется, ему любое колесо нипочем, ведь в нем, в русском мужике, мудрость веков, и с этим никому, кроме Господа, не справиться».

    Так вот, Похабин, как многие герои романа, человек и символический, и реальный, помазан автором на царствие над секретным дьяком Иваном Крестининым. Это примерно то же, что поручительство Зеленого змия за пьяницу, устраивающегося работать сторожем на склад винно-водочных изделий. Тем не менее Похабин, каким бы прохиндеем он ни был, строго блюдет молодого барина, вверенного ему автором под надзор. «Говоришь, что всем заправлять должен, а заправляет всем господин Чепесюк… Почему так?.. Да потому что тебе не то что власть, тебе шкалик в руках удержать трудно… К Якуцку сделаю тебя человеком».

    И ведь сделал, дьяволово отродье!

    Потому как, пока пьет человек, у него одни мечты да надежды. Мечты пустые, а надежды несбыточные.

    «Если был пьян (а пьян в дороге был постоянно), в голову непременно приходили древние киты, на которых стоит мир. Иногда думал совсем грешно: вот проверчу дырку в хрустальном своде и жахну по тем китам из пищали! Все надоело…»

    «От долгих пространств, от необъятности небес и земли нападала на Ивана бессонница. Да такая, что ночью, мучаясь, выпивал крепкого винца по два-три шкалика. А облегчения никакого. Только глаза сильно выпучивались и начинали как бы в темноте видеть. Всякое начинали видеть…»

    Иван и раньше-то, еще в Петербурге, был, бывало, на голову плоховат и в промежутке между первой и второй рюмками переливал из решета в решето мысли о предстоящем походе: «Там дальше воздух от мороза становится твердым, как коровье масло, хоть ножом его режь… Конечно, кострами в воздухе можно выжигать коридоры, но это же сколько понадобится дров даже на то, чтобы пройти полверсты? И вообще, растут там дрова?»

    В общем, человеку надо трезветь, пьяный не дойдет до Апонии. Даже с господином Чепесюком. Или, вернее, так: чтобы достигнуть цели, нужны прямота и тяжесть чугунного человека Чепесюка и змиева кривизна и верткость подлого человека Похабина.

    «А рожа у тебя, Похабин, точно разбойничья. Как тебе господин Чепесюк верит? Ты, небось, людей убивал?

    – А кто не убивал людей? – удивился Похабин. – Но я, считай, с тринадцатого года не убиваю.

    – Почему с тринадцатого?

    – А на то воля Божья.

    – А до тринадцатого?

    – Так то когда было!»

    Бывали, конечно, сбои. Другими словами, и после поворота все вдруг, трезвления, пускался Иван в кратковременные загулы, но то были загулы оправданные, вызванные сюжетными обстоятельствами.

    «Три месяца не слышал даже запаха, проклятый Похабин завел в такие места, где о ржаном винце и не слышали. Зато вид у Ивана стал другой, сам чувствовал. Руки крепче, ноги не ныли… Как ехали через Россию, ничего и не помнил, кроме ужасного похмелья, а здесь, в Сибири, проснешься, голова свежая, все впитывает, а вдали возвышается какая-нибудь величественная гора. Или река течет такой ширины, что и говорить вслух не надо – не поверят… И вдруг – кабак. Настоящий».

    Действительно, уважительная причина – кабак посреди тайги.

    На самом деле шуточки шуточками, но только Иван непьющий дошел-таки до окраины земли русской, Апонию, правда, открыть ему Бог не дал – ну, может, не Бог, а дьявол в образе монаха-убийцы отца Игнатия, жизнь которого дьяк Крестинин прожил, не ведая того сам. А когда он из Сибири вернулся, «не пьяным Ванькой, а совсем непьющим барином господином Крестининым в богатой бобровой шубе», жизнь в России переменилась настолько круто, что впору было поворачивать оглобли назад, в Сибирь, бежать от той, новой, России куда подальше и с глаз долой.

    Кончилось время больших людей, настала эпоха карликов.

    Умер Петр, похоронили Петра. «И неизвестно на кого отечество, и хозяйство, и художества оставляю» (Ю. Тынянов. «Восковая персона»). Похоронили вместе с Петром величие Петровых замыслов и деяний. «Будто пролетел злой ангел. Вдруг тихо стало. Раньше до самой Сибири долетал стук топоров, визг пил, а теперь… Даже цельная гора серебра прекрасная Селебен и та брошена без присмотра…»

    Петр умер. Карлики и уроды, которых царь определял либо в кунсткамеры, либо в работники на рытье каналов и забивание свай, вылезли из грязных углов, в точности как таракан в «Восковой персоне», и стали заправлять в государстве. По-худому, по-тараканьи, убирая саму память о великане, вырвавшем Россию из спячки.

    «– Время такое, что страшно, Яков Афанасьич. Сам сижу в деревне, на десяток верст ни одного соседа, а все равно страшно… Увижу пыль на дороге или сквозь пургу крик, сразу думаю – а что там за люди скачут, кто такие пылят? Может, за мной едут?.. Раньше гость приезжал, чего только не наслушаешься. А теперь новости одни. Только и слышишь: этого дворянина взяли, и этого дворянина взяли… Этот дворянин пропал, и этот пропал… Известных графов, князей, людей из древних русских родов – всех выводят. Кругом шпион на шпионе, не протолкнешься. В Москве, в Санкт-Петербурхе страшно зайти в кабак. Немедля подслушают, немедля прицепятся, после второй чаши крикнут слово государево. Люди на улицах… не смотрят друг другу в глаза, ночью не спят, прислушиваются к шуму – а что это за пролетка остановилась у ворот? А чьих это лошадей цокают у ворот копыта? А почему это светится у ворот чужой фонарь? А не за хозяином ли пришли гвардейцы?.. Люди исчезают, Яков Афанасьич, будто их никогда не было. И никто не может сказать, где они, что с ними».

    Образ неуемного императора, будто списанный со старой парсуны, вполне достоин пребывать в галерее литературных портретов Петра Великого наравне с работами Александра Пушкина, Юрия Тынянова, Андрея Платонова, Алексея Толстого, Юрия Германа и других немногочисленных мастеров русского исторического портрета.

    Петр – жестокий, волевой человек, ясно сознающий простую истину: дурак хорош до поры, и то, если он дурак управляемый. Дурак – вор, казнить дурака-вора! Умные люди нужны России, не дураки. Дельные. Атласов нужен, а не князь-казнокрад Гагарин, болтающийся на деревянном колу посреди Санкт-Петербурга и перевешиваемый три раза – «для науки», чтобы иным не повадно было. А уж если ты причастен к строительству, строй надежно, без разора и проволочек.

    «Царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертельный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того – тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь – на снос головы».

    Это из Андрея Платонова, из его «Епифанских шлюзов», характерный пример того, как вести государственные дела без соплей и заискивания перед хором записных либералов, не умеющих гвоздя вогнать в стену и тем более свернуть шею гусю для своего же рождественского стола.

    Что есть государственность? Это осознание величия страны, в которой тебе суждено родиться, забота об умножении ее богатств умственных и вещественных, осознание исключительности всего, что есть в ней ценного и полезного.

    Взять хотя бы указ о кунсткамерах.

    В Петрово время в кунсткамерах даже водку с огурчиком подносили на дармовщинку при входе. «Простому человеку просто так войти в кунсткамеру страшно. Государь, учитывая это, специально учредил: явился человек взглянуть на уродство, какое производится иногда Натурой, такому человеку непременно сразу рюмку очищенной! Не выпив очищенной, и осматривать кунсткамеру тошно».

    Что сейчас? Кто печется об исключительности?

    Вон, в Германии каждая строчка, каждая клякса мелкая, каждая маргинальная нотабене, сделанная рукой Гёте, Шиллера, Томаса Манна, кого угодно, опубликована, снабжена комментариями и доступна для любого читателя. А у нас, как вышел в 1975 году первый том Словаря русского языка XI–XVII веков, так с тех пор и дотянули с трудом издание до тома на букву «У» («Улом» – «Успеяти»), и конца этой работе не видно. Слава богу, успели выпустить полное академическое собрание Достоевского (в 1990 году вышел последний том). Но вот академическому Пушкину не повезло. И Жуковскому. И Гоголю. И Фету. И Блоку. Деньги съелись, и застопорились издания.

    А Петр, между прочим, не только о брадобрействе пекся, при нем искусства цвели и множились. Петр мучился необъятностью территории, вверенной под его опеку, – пока ждешь отчета об экспедиции, скажем, в ту же полумифическую Апонию, пройдет год, а то и все два, – и тем не менее землицу приращивал, посылал людей на край мира. При нем вопроса об отдаче Курил никогда бы даже не встало, ну а если б кто-то и вякнул, вмиг слетела бы голова безумца, задумавшего торговать родиной. Мураками, он, возможно, и гений, но лично мне по вкусу Сергей Диковский с его рассказами о катере «Смелый» и повестью «Патриоты».

    Петр делал ставку на людей сильных, знающих, умелых, добычливых.

    Но воровство, вошедшее в норму еще при его предшественниках, сребролюбие, расточительство, просто глупость, желание отсидеться в нетях делали свою гибельную работу, как делает ее жук-короед, обессиливая дерево государства.

    «Секретный дьяк» кончается несчастливо.

    Та тоска, что подкашивает русского человека даже на ровном месте, наваливается на Ивана с медвежьей силой. «Дурак, водки!» – кричит он в тоске Похабину.

    «И стал он пить».

    Что особо удается Прашкевичу – это человеческие портреты. Они запоминаются навсегда, как лиловый штамп в паспорте, не то что клонированные герои сегодняшних поставщиков чтива. В том же «Секретном дьяке» чего стоит хотя бы его императорского Батуринского полка неукротимый маиор Яков Афанасьевич Саплин. Вот вам образцовый пример русского государственного человека. Не какого-нибудь писаришки штабного, думающего об выпить и закусить более чем о государевой службе, но пекущегося о горе серебра, что стоит на краю Сибири, и серебряные натеки на той горе висят ну прямо как сопли. Русский человек, он ведь как – не удержится, увидя то чудо, отщипнет от горы немножко, а то и вовсе променяет на водку. Про апонцев и говорить нечего.

    «– Зачем стреляешь, товарищ?

    – Какой я тебе, апонскому псу, товарищ?.. Пока я здесь, ни один апонец не взойдет на сию гору. Сия гора принадлежит моему государю, все то – его исконные земли. Коль попробуете подняться, всех убью».

    Неукротимый маиор Прашкевича сродни гоголевскому капитану Копейкину, который, без руки, без ноги, стал предводителем разбойничьей шайки, когда понял что без душегубства и мордобития с чиновниками разговор сложен. Сродни он и Степану Копёнкину, бедному рыцарю революции, с сабелькой, приросшей к руке, и с именем Розы Люксембург, кровью написанным на щите, из великого романа Платонова.

    «– Я верный раб государя. Куда он взглядом укажет, туда иду. Прикажет запытать меня, и это буду терпеть. Прикажет врагов побить, и это сделаю. Как верный раб государев, не потерплю на государевой земле никаких апонцев!»

    В Апонии ж апонец какой: «мал да сморщен, там все такие. Видя кровь, стенают отчаянно. И заплаканные глаза широким рукавом закрывают. И падают на землю без чувств». А таких терпеть разве можно, когда сам государь учил, что «из любой конфузии» следует «сотворить викторию»?

    Строгость, неподкупность и неотступное следование принсипам.

    Без принсипов нельзя. «Деятель без принсипов… при первой сложности впадает в десперацию, сильно теряется, а значит, ему не управлять следует, а трудиться на ином поприще. Рыть каналы, к примеру, или валить лес. И то и другое… будет надобиться России».

    Так наставлял неукротимого маиора Якова Афанасьева Саплина сам государь Петр, лично поднеся герою шведской баталии чашу крепкого.

    И без строгости нельзя. «В России люди без строгости быстро впадают в блаженство лени и порока».

    Поэтому, «поддерживая официю», наш неукротимый маиор «еще до Камня повесил на дереве двух солдат, пристрастившихся к выпивке» («в России все годится под виселицу, даже оглобля»). «В Илимске публично засек казака, укравшего фунт пороху из государева припаса». А в доме тобольского губернатора, увидев на стене картину, «на коей спасшиеся русские моряки, стоя на коленях на сыром песке, уныло взирали на то, как горит в море подожженный шведами русский линейный корабль», маиор сабелькой порубил холст в клочья. «Да как могло такое случиться? Да почему горит русский корабль? Где твердые принсипы? Где нечестивый мазила, что придумал такой сюжет? Уж не к шведам ли перекинулся? А главное, видно, что спаслись матрозы на шлюпке. Не бросились, подлецы, на абордаж, не кинулись на гнусного шведа с топорами и крючьями, а к берегу, подлецы, повернули!»

    Слышите шаги Командора?

    Это чугунный человек Чепесюк!

    От самого сочетания звуков, от этих мощно аллитерированных согласных воздух начинает дрожать и трясется земля под его шагами. Это человек-символ – символ неколебимости власти. Без нервов, без суеты и без празднословия он ведет секретную экспедицию к намеченной государем цели. Всю дорогу молчит. Всех себе подчиняет. Еще бы! Если так страшно, когда Чепесюк молчит, как же будет страшнее, когда он что-нибудь скажет?

    Первое романное слово чугунного господина Чепесюка – угрюмое слово «смерть».

    «А что за тем поворотом?.. Или за тем? Или вон за этим? Куда дорога бежит?

    – К смерти, – вдруг пронзало ледяным холодком.

    Это господин Чепесюк, не поднимая головы, даже не глянув на Ивана, глухо, как из бочки, чугунным голосом без всякого выражения замечал:

    – К смерти».

    «В тайном господине Чепесюке смерть стояла, как вода в озере», поэтому такой и ответ. А спрятаться от смерти лучше всего где? Конечно в тени.

    «Он-то знал, что в тени у смерти наилучшая от нее защита. Она ж думает, раз ты к ней ближе всех, значит можно с тобою и обождать, ты и так никуда не денешься. И сперва она берет дальних, а таких всегда пруд пруди».

    Это из другого писателя – интересно, догадаетесь из кого?

    Символ неколебимости власти. «В намертво врезанном в палубу специальном кресле господин Чепесюк дневал и ночевал. Никогда не покидал кресла, кутаясь в черный плащ, пугая казаков черным молчанием, упрямством и невыразимым терпением».

    «Господин Чепесюк никогда и никого не замечал. Хоть толпа окружи его, молчал часами, будто вообще не знал никаких человеческих слов. Сутками мог молчать, из повозки неподвижно, как чугунная статуя, взирая на окрестности, будто правда видел что-то невидимое… Светлые, по краям уже совсем как инеем подернутые брови сведены, на переносице совсем срослись, глаза как мутное олово, ничего не отражают, а лоб, щеки – все белое, как береста, все лицо густо расписано неровно заросшими сабельными шрамами».

    «Помни главное, – говорит думный дьяк Матвеев своему племяннику Ивану Крестинину, посылая его в неизвестное будущее, – пока жив господин Чепесюк, ты, наверное, тоже будешь жив. А один – пропадешь…

    – А скажет – убить кого?

    – Сразу убей.

    – Ты что, дядя?

    – Убей! – повторил думный дьяк, сердясь.

    – А скажет – построй корабль?

    – Сразу начинай строить».

    Читайте, читайте «Дьяка»! Алмазов здесь несравнимо больше, чем в пресловутых пещерах Индии из оперы Римского-Корсакова «Садко».

    «Город низкий, город плоский, город сырой, всегда недостроенный, на неуютных деревянных набережных пахнет смолой, пенькой, гнилью. Выйдешь рано утром, не хочешь, а вздрогнешь. Бледная Луна выкатилась, высветила каменный столб на неустроенной площади, а на столбу прикован цепью заплесневелый вор, таинственно и бесшумно машет крыльями на низком берегу деревянная мельница, побрехивают собаки, стучат колотушки солдат, обходящих улицы. По плоской Неве, по бледному рассвету, неспешно идут плоские плоты, с плотов тянет дымом, и небо над Невой тоже плоское и сырое…»

    Оцените, как сделано!

    А вот еще один славный типус пытается идти по страницам романа, о котором пишу. Пытается, потому что трудно ему – «идет коромыслом, где-то поддал уже». Это Тюнька-фантаст, монстр якуцкий статистик. Его император Петр заочно приговорил к петле – за то, что шлет из Сибири научно-фантастические отписки одна мудреней другой.

    «Ослов и мулов – ноль. Верблюдов и быков – ноль. Католиков – ноль. Протестантов – ноль. Посеяно ржи – ноль. Собрано ржи – ноль. Посеяно овса – ноль. Собрано овса – ноль. Кожевенных заводов – ноль. Салотопенных заводов – ноль. Медных рудников – ноль. Поденная плата мужская – ноль. Поденная плата женская – ноль. Итого всего – ноль».

    «Матвей Репа – пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука – тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван – сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка – тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка – семнадцати лет от роду. Шуршунов Петр – сорока семи лет от роду. Селиверстов Иван – тридцати лет от роду. Богомолов Иван – двадцати трех лет от роду… Итого, всей деревне – две тысячи тридцать лет от роду».

    Я бы за такие отписки вручил их автору, монстру якуцкому, премию АБС, то есть имени братьев Стругацких, Аркадия и Бориса, за лучшее фантастическое произведение, когда-либо написанное в России.

    А император его – в петлю.

    Власть к фантастам, впрочем как и к поэтам, относится всегда подозрительно. В лучшем случае – терпит, в худшем… Сами понимаете… Тюнька тому пример…

    Не повесили, к счастью, Тюньку, сперва решили повременить, лишние руки в походе на окраину мира всегда сгодятся, а потом умер фантаст, не дожил до петли, не вынес скорбей дорожных, бедняга.

    «– Умный был дьяк. Полезный государеву делу, – от всего утомленного сердца жалел Иван. – Пусть постоянно подозревал между согласными твердый знак, прямо так и писал – всегъда… взъгляд… и протъчее… а крайне полезный был государству человек…

    Всматривался в отсыревшую слипающуюся бумагу.

    Видел название, написанное собственной рукой: «Рассуждения о других вещах, или Кратчайшее изъявление всего, виденного и пережитого». А ниже Тюнькой добавленное: «Язык для потерпевших кораблекрушение».

    – Умный был дьяк, какие длинные знал слова. Был длинный и слова любил длинные. Жаль, нет больше монстра…

    – Зачем жалеть? – смиренно отвечал невидимый, только слабо угадывающийся в тумане Похабин. – Будь Тюнька жив, давно бы, наверное, умер.

    Иван без удивления качал головой:

    – Может, и умер бы. Но еще всякое записал бы в книгу. Всякие умные рассуждения бы внес в нее, и многие новые слова из языка дикующих. У апонца Сана и у куши Татала узнавал слова, вносил в книгу. Зачем-то записал длинно – язык… И не простой, а для потерпевших кораблекрушение… Понял, Похабин? Про нас, наверное, думал…»

    Теперь внимание! Приближаемся к вещи важной, может быть, самой важной в романе, да, пожалуй, и в жизни любого живущего на планете Земля землянина, включая вашего покорного слугу тоже.

    В 1978 году на русском языке в издательстве «Наука» вышел перевод книги Кацурогавы Хосю «Краткие вести о скитаниях в северных водах». Это прокомментированная и обработанная японским ученым XVIII века запись рассказов капитана корабля «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю о его плавании, крушении корабля у русских берегов и почти десятилетнем пребывании в России (1783–1792).

    «Россия, – читаю в книге в главе XI. – Ее язык – это не просто тарабарская болтовня, мычание или чириканье. В этой главе собрано и классифицировано несколько сотен слов, которые запомнили потерпевшие кораблекрушение. Запись сделана нашими знаками, и каждому слову дан в общем соответствующий смыслу перевод. Однако мне приходилось полагаться только на то, что записали и усвоили потерпевшие кораблекрушение, а посему иногда слова неточны, а полнота словаря недостаточна. Но даже знать самую суть его достаточно для того, чтобы иметь общее представление об этом необычном чужом языке».

    Среди слов, которые запомнили потерпевшие, встречаются довольно курьезные, например «дзоппаэбёто» (педерастия) (с. 280), но это так, изводы народной речи, хотя без них язык не язык, без них он хворост, а не живое дерево.

    Но я не о курьезах, я – о другом.

    Уметь понимать людей, учиться этому пониманию, найти общий язык с народами, живущими на земле, и со временем, в котором живешь, – вот что значит на самом деле «Язык для потерпевших кораблекрушение».

    Тюнька, монстр якуцкий, фантаст-статистик, «так и объяснял: пусть будет в книге много разных слов. Пусть будут слова куши и коряков, ительменов и нымыланов, кереков и одулов. Пусть книга послужит в будущем на пользу всем людям, где-либо потерпевшим кораблекрушение. В той книге, объяснял, для всякого потерпевшего всегда найдутся нужные слова, к какому бы краю его ни прибило. К чюхчам попадешь – поговоришь с чюхчами, к апонцам попадешь – с апонцами. И коряки тебя поймут, и кереки, и камчадалы, и мохнатые курильцы. Даже швед из провинции Сконе, имея ту книгу, мог бы объясниться с любым дикующим, вот какую сильную книгу вел дьяк-фантаст. Знал монстр: если обращаешься к какому человеку на его природном языке, тот человек всем сердцем добреет».

    Суть трагедии (а «Секретный дьяк» роман трагический, с какого боку ни подходи) в том, что и неукротимый маиор Саплин, и дьяк Крестинин, и чугунный человек Чепесюк, и монах-убийца, и сам император Петр – все они потерпели кораблекрушение, не найдя нужного языка со временем. Мысль, в общем, житейская, простая как дважды два. Но так уж ведется в жизни, что самые немудреные истины даются нам труднее всего…

    Еще о «Секретном дьяке». Вот Гоголь. Хотел писать стихи, не получилось. Получился «Ганс Кюхельгартен». И приходит Гоголю мысль: вот Пушкин, роман в стихах. А сочиню я поэму в прозе. И сочинил «Мертвые души».

    Роман Прашкевича о секретном дьяке – поэма в прозе.

    Самая настоящая, без дураков, блистательная поэма в прозе.

    Имеющий уши да услышит, имеющий зрение да узрит. Цитат не привожу, достаточно тех, что есть. А вышел «Секретный дьяк» из шинели Герарда Миллера, из пузатых «миллеровских сундуков», как по-домашнему называет Прашкевич «Историю Сибири» («Сибирского царства» в издании 1750 года), которую выходец из Вестфалии подарил России и миру после более чем полувекового копания в залежах архивной руды и хождений по разбойничьим тропам.

    Прашкевич работал над своим «Дьяком» около двадцати лет. Материала набралось столько, что хватило бы еще романов на десять. Вышелушивай из остатков ядрышки да нанизывай их на нить сюжета. И, понятно, как человек практичный, а сибиряки – они все такие, наш Прашкевич не успокоился на достигнутом – не пропадать же наработанному добру.

    После «Дьяка» вышелушилось много чего. «Носорукий», «Тайна полярного князца», «Белый мамонт», «Подкидыш ада», даже в книгах с современным сюжетом, даже в опусах вроде бы фантастических («Демон Сократа», «Шкатулка рыцаря») автор не обходится без отсылок к прошлому сибирской земли, с навязчивостью и шаманским упрямством призывает он духов народов Севера и населяет ими свои страницы. Взять хотя бы мощную «Полярную сагу» (написанную вместе с Алексеем Гребенниковым), где бок о бок ходят миф и реальность, так что без полбанки не разберешь, зверь перед тобой келилгу с раскрытой от смеха пастью или землерой-экскаватор? раскачивают гору ламуты, выпив травяного винца, или то трясется вулкан? поднимает голову красный червь или над промерзшей сендухой бьет нефтяной фонтан?

    В 1924 году Юрий Тынянов писал: «Литература идет многими путями одновременно – и одновременно завязывает многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку».

    Прашкевич открыл Сибирь. Прошел от Урала и до Курил эту новую, мало кем обхоженную страну, вобравшую в себя «все отребье мира» (А. Стругацкий: «Кому, как не тебе, написать об этом?»), и воздвиг ей свой рукотворный памятник.

    Теперь о том, что в литературе называется «атмосферой».

    В «Носоруком», в «Дьяке», даже в «Князце» ощущаешь буквально кожей присутствие чего-то или кого-то, ведающего судьбой персонажей, определяющего их пути и поступки, тайно надзирающего за ними, но при этом остающегося за кадром. Рентгеном инфернального ужаса просвечены страницы этих романов.

    Тундра (сендуха), тайга, пустыня, тысячи безжизненных верст, где не то что выпить винца, о людях-то ни разу не слышали, – а все время чувствуется присутствие некоей страшной силы, для которой человек ничего не значит.

    «Все вроде по-прежнему… А все равно все не так, будто какой-то зоркий, неспящий, никогда не уходящий в сторону глаз появился и тайно жадно следит за ним. Не Божий, не вдовы, даже не царский глаз и не думного дьяка, а вот именно – чей-то…»

    Читаешь и представляешь мысленно: сейчас рухнет декорация сцены и выйдет ее настоящий хозяин – не медведь, медведь – часть природы, не чюлэни-полут – старичок сказочный, не демоны шаманские, – но выкристаллизуется из морозного воздуха серый господин в штатском и крикнет присмиревшим героям «слово и дело государево».

    Обреченность героев «Носорукого», весь этот безумный поход «туда, не знаю куда» «за тем, неизвестно чем», похожий на кафкианский бред, но имеющий жизненную основу, – многажды усиливают эффект и в моем оценочном восприятии меняют «хорошо» на «отлично». Вот она, реальная ситуация: не найти нельзя, потому что – казнь. И найти нельзя, потому что нету! Нету мамонтов на Большой Собачьей реке, и во всей сибирской земле их нету. Вымерли, вмерзли в тундру. И все участники похода – колодники, люди вне закона, нули. Ибо только выморочные души и способны завоевать Сибирь. Обреченным тосковать не по чему.

    Такую же атмосферу инфернального ужаса, что и в северных романах Прашкевича, замечательно передал Тынянов в «Восковой персоне», повести о смерти Петра. Достоевский в «Преступлении и наказании». Добавляют воздуху густоты монументальные демонические фигуры, мастерски выписанные автором, – чугунный человек Чепесюк в «Дьяке», одноногий «немец» Джон Гоут в «Подкидыше ада».

    Самое, по-моему, место задуматься о природе страха.

    Есть страх отеческий – когда дети боятся отца родного, а верующие – Отца небесного. Петр Первый – отец отечества. Меншиков в «Восковой персоне» знает, за что именно его заберут вот-вот, и спит в кресле одетый, чтобы не унизить себя перед слугами государевыми, когда они явятся. Он знает свои грехи, и страх перед Петром – страх отеческий. Это очистительный страх.

    И есть страх неолицетворенный, страх размытый, аморфный, нетошний. Этот страх идет из тени, из ниоткуда. Это страх перед однородной массой башмачкиных, подбашмачкиных, прячущихся в тумане с приказом о вашем уничтожении. Идете ли вы по тундре или гоняете чаи в Крестиновке, Москве, Петербурге – этот страх постоянно с вами. Он висит над человеком и гнет его. Он страшнее ножа и пули. Если семя его однажды вошло в тебя, то плоды произведет непременно. Это подлый страх, нехороший.

    О языковой роскоши северных романов Прашкевича говорить не буду, их надо видеть, слышать.

    Вот, навскидку, бегло, хотя бы из «Носорукого»:

    «У него травка разная. Есть, например, трава пушица. А есть бронец красной. Ну, конечно, изгоны, людены жабные. Он знает, кого от чего лечить».

    «Во многих лавках висели лисицы белые и черно-черевые, сукно брюкиш, всякая дешевая бархатель, дорогой турецкий атлабас. И один к другому тянулись ряды хмельников, москательщиков, веретенщиков».

    Любовное перебирание названий чудесных травок, вещей из дедовских сундуков, минералов, ученых терминов, диких и редких слов, выдержек из писцовых книг, синодиков и прочая, прочая в том же роде – это сильная сторона писателя, то, что Шкловский и формалисты называли орнаментальностью.

    А вот как хорошо сказано про гусей бернакельских: «Оказывается, есть на свете гуси, которые сами по себе вырастают на обломках сосны, если бросить обломки в морские волны. Сначала нарождающиеся на свет гуси имеют вид простых капелек смолы, затем определяются формой, прикрепляются клювами к плывущему дереву, постепенно обрастая ради безопасности твердой скорлупой. Окруженные такой скорлупой, гуси бернакельские в самом темном волнующемся море чувствуют себя беззаботно. Без роду, без племени, а живут».

    Раз дошел я до гусей бернакельских, значит пора заканчивать это сильно растянувшееся в длину и обильно сдобренное цитатами послесловие к романам Прашкевича. Спасибо всем оценившим мое скромное участие в этой книге. Но самая главная благодарность – писателю за его труды.

    Александр Етоев
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